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Аннотация
Император Николай I был личностью глубоко незаурядной и столь же противоречивой. Он почитал себя искренним патриотом, жаждавшим осчастливить Россию и ее народ, и в то же время принес России немалые беды. Нежный муж и отец, способный на самые высокие человеческие чувства, он мог быть предельно безжалостен к тем, кого считал нарушителем установленных им законов. Истово верующий христианин, он оказался лишен главной христианской добродетели – умения прощать. Гордившийся своей прямотой и рыцарственностью, он не чурался лицемерия.
Столь же значительным и противоречивым было и царствование Николая I. Небывалый взлет русской культуры – Пушкин, Гоголь, Лермонтов, молодой Достоевский. Но Пушкин и Лермонтов погибают. Гоголь кончает жизнь в тяжелой депрессии. Достоевский отправлен на каторгу…
Царствование началось с громких побед в войнах с Персией и Турцией, было продолжено разгромом русскими войсками мятежей в Польше и Венгрии, но закончилось катастрофическим поражением в Крымской войне.
Величественная и трагическая фигура императора, считавшего себя продолжателем дела Петра I, а также история его тридцатилетнего царствования заслуживают тщательного и объективного изучения.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
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Неудачная погоня
В. В. Лапин

Царствование Николая I, занимающее в российской истории без малого три десятилетия (декабрь 1825 — март 1855), долгое время в историографии и общественном сознании было представлено в предельно контрастных черно-белых тонах. При создании образа самого императора, формировании памяти о нем развернулись острейшие дискуссии монархистов (сторонников особого цивилизационного пути России) с теми, кто ратовал за преобразования страны в соответствии с основными тенденциями в политическом, социальном и экономическом развитии Европы. Для условных либералов правление Николая I было временем застоя, обскурантизма, исполнения роли международного жандарма, удушения свободы. Столь же условные консерваторы полагали: этот император вел страну правильным курсом, и только непреодолимые обстоятельства в конце царствования не позволили ему сохранить имидж триумфатора.
В этом долгом споре важную роль играет сравнение Николая I с Петром I.
Россия Петра Великого в научных текстах и обыденном историческом сознании — слава Полтавы и Гангута, мощь и задор молодой великой державы, корабль, несущийся вперед на всех парусах. При этом в литературе всех жанров малозаметны слова о том, что для утверждения на престоле царь не боялся проливать кровь своих подданных (вспомним жестокое подавление восстания стрельцов). Жестокость, если не свирепость, с которой выдиралось все старое и внедрялось все новое, апологеты Петра Великого оправдывают великими целями и великими результатами. Дыба и кнут как инструменты управления, насилие как принцип реформирования оказались освященными именем великого царя.
Николай I поначалу также выглядел триумфатором. Он выиграл войну с Персией 1826–1828 гг. и войну с Турцией 1828–1829 гг., что позволило присоединить к России большие территории в Закавказье. На его время пришлись самые тяжелые годы покорения кавказских горцев. Хотя их организованное сопротивление закончилось уже при Александре II, к началу 1855 г. такой результат уже был предопределен. Тысячи верст дорог и просек, десятки укреплений, формирование Отдельного кавказского корпуса, приспособленного к местным условиям военных действий — все это стало важнейшими шагами для установления контроля над Адыгеей, Осетией, Чечней и Дагестаном. В 1831 г. было подавлено восстание в Польше, в 1849 г. — в Венгрии. В 1833 г. русский десант спас Константинополь от войск мятежного египетского паши. В 1850 г. дипломатический демарш Петербурга оказал решающее влияние на исход конфликта между Пруссией и Австрией. Наконец, на медали, выбитой в память о присоединении Средней Азии, изображен среди прочих символов вензель Николая I, поскольку именно при нем русские отряды начали движение в Туркестан. Однако, несмотря на все несомненные признаки укрепления державного величия, николаевская Россия в представлении общества — это свирепая цензура, погубленные таланты, вездесущие жандармы, всеобщий страх и подозрительность, экономический и политический кризис, нарастающее отставание от Европы, следствием которого стало поражение в Крымской войне. Петр I оказался на престоле, подавив сопротивление тех, кто тянул страну в прошлое. Николай I получил корону после расстрела картечью тех, кто звал Россию в новое будущее. Получил в руки страну на вершине могущества и славы — и довел ее до критической черты…
Справедливости ради следует сказать, что этому императору, приложившему столько усилий для повышения военного потенциала России, не повезло в том, что на его царствование пришлась первая волна гонки вооружений. Боевая техника конца XVII — середины XIX в., при всем ее непрерывном совершенствовании, не знала революционных изменений. Фрегат петровской эпохи имел неплохие шансы на победу при встрече с кораблем того же ранга, но построенного полтора столетия спустя. При Полтаве в 1709 г. и при Альме в 1854-м в руках русских солдат были фактически одинаковые ружья. Появление паровых судов, приводимых в движение винтом, выбросило парусники из разряда морских вооружений, а винтовки, более точные и дальнобойные, обеспечили победу в бою с полками, имевшими гладкоствольные мушкеты. До начала этого соревнования в создании все новых и новых видов нападения и защиты, главным показателем военной мощи была численность вооруженных сил, и Россия с ее колоссальными людскими ресурсами находилась в очень выгодном положении. А вот к ответу на новый технологический вызов она оказалась не готовой.
Английские и французские пушки в 1854–1855 гг. разрушили не только Севастополь, но и саму возможность дать положительную оценку царствованию, которое длилось более четверти века. За Петром I прочно закрепилось реноме реформатора. При Николае I шла неустанная законодательная деятельность буквально во всех сферах, но о преобразованиях его времени имеют представление только профессиональные историки.
Петр I с малых лет проявлял черты гения, пробился к власти сквозь козни бояр-реакционеров, был и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, возвел Россию в ранг великой державы, построил новую столицу, создал непобедимую армию, могучий флот, одолел шведов, вышел к морям, реформировал государственный аппарат, приучил страну читать, писать, курить табак, чистить зубы, брить бороду, выводить в свет жен и дочерей, не считать иноземцев чертями. И все это — сам царь, своим умом, своей энергией, при поддержке талантливых и энергичных сподвижников. Как несомненный признак ума воспринимается и то, что он был крестным и посаженным отцом для простых солдат и матросов, лично конопатил борта фрегатов и пил перцовку с корабелами, колотил палкой провинившихся подданных вне зависимости от рангов.
Трудно найти что-либо в биографии нашего героя, не вызывающее аллюзий с его великим предком. 25 июня 1796 года великая княгиня Мария Федоровна, жена наследника-цесаревича Павла Петровича, разрешилась от бремени третьим сыном. Все видевшие новорожденного были поражены его ростом — 62 сантиметра (аршин без двух вершков). Необычным было и имя, данное младенцу, — Николай. Тогда оно нечасто встречалось в благородном обществе и никогда не было в списках членов царствующих домов. В почти обязательном упоминании «странности» имени и роста младенца в текстах о его детстве видны два послания. Первое напоминало о той же необычности царя Петра (высокий рост и необычное для Рюриковичей и Романовых имя). Второе было сигналом о том, что этому внуку Екатерины Великой судьба предопределит править великой державой, хотя в день его рождения вряд ли кто мог предвидеть, что этот ребенок когда-нибудь станет императором. Перед ним «в очереди» за короной были старшие, взрослые братья Александр и Константин (19 и 17 лет), а также неизвестное число сыновей, которые могли родиться у этих великих князей до достижения совершеннолетия Николаем.
Принимая во внимание значение детских впечатлений для формирования личности, следует упомянуть, что сильное влияние на будущего царя оказала его няня, шотландка Евгения Лайон, обладавшая сильным, энергичным и открытым характером. В 1794 году она случайно оказалась в восставшей Варшаве и была заключена в крепость вместе с другими иностранцами. Уже в зрелом возрасте Николай I вспоминал, что ненависть к полякам в нем зародили яркие рассказы няни о буйстве варшавской черни.
В 1798 году у него родился брат Михаил, ставший сначала участником игр, а затем ближайшим соратником и доверенным лицом императора. Следующим воспитателем стал директор 1-го кадетского корпуса генерал Матвей Иванович Дамсдорф. Павел I определил только нижнюю планку уровня воспитания Николая и Михаила: не сделать их такими шалопаями, каковыми, по его мнению, были почти все немецкие принцы. Так как розги считались действенным и универсальным средством воспитания молодежи, детям царя не делали исключений. Будущий император свыкся с мыслью, что формирование нравственности подрастающего поколения возможно только с помощью крутых мер и, к сожалению, пронес это убеждение через всю жизнь. Что касается преподавания, то здесь была сделана грубейшая ошибка: к мальчикам приставили лучших ученых той поры, но они оказались никудышными педагогами. В результате младшие сыновья Павла I приобрели прочное отвращение к гуманитарным наукам, недоверие и плохо скрываемое презрение к интеллигенции.
Расхожее мнение о невежестве царя требует корректировки. Действительно, по его собственному признанию, учился он без охоты, выучивая лишь к экзаменам «кое-что вдолбяжку, без плода и пользы для будущего»1, а нелюбовь к латыни была настолько сильна, что в 1851 году он распорядился передать в Публичную библиотеку из Эрмитажа все книги на древних языках, так как «терпеть не мог вокруг себя этой тоски»2.
В то же время будущий император с большей или меньшей аккуратностью прошел курсы физики, политической экономии, права, русской и всемирной истории, географии, математики, древних языков, свободно владел французским, немецким, английским и польским языками. В детстве проявилась склонность Николая к строительному делу: он любил рисовать крепости и различные здания. С возрастом эта склонность превратилась в серьезное занятие, и начальником инженерного корпуса будущий царь стал по праву профессионала, а не по праву царского отпрыска, он «во всю свою жизнь сохранил в себе остатки генерал-инспектора по инженерной части»3.
Детство и юность великого князя пришлись на то время, когда в России пышным цветом расцвела парадомания, когда все — от домашней хозяйки до министра — видели в разводе караула ответственное государственное мероприятие. В 18-летнем возрасте он пережил триумф русского оружия — войска его брата Александра разгромили наполеоновскую армию и вошли в Париж! Отпали малейшие сомнения в том, что путь на страницы истории лежит через войну.
Императрица Мария Федоровна тщетно пыталась направить интересы сыновей на гражданские дела. Николай и Михаил выросли воинами. По свидетельствам многих современников, все стороны военного дела — парады, смотры, маневры, новшества в обмундировании и армейском быте — являлись предметом его внимания. И здесь мы видим одну любопытную деталь: подобно Петру I Николай I начал свое обучение в «потешной роте» — специальном отряде сверстников, созданном для августейших марсовых игр4. Из петровских потешных вышли многие видные сподвижники царя-реформатора; о николаевских такого сказать нельзя.
Одним из важных элементов воспитания и обучения детей императорской фамилии были путешествия по России и Европе. В 1816 году великий князь Николай Павлович, поездивший уже по Франции и Германии, отправился в Англию. Существовало опасение, что он может увлечься британскими порядками и заразиться вредными идеями. Граф Нессельроде составил даже специальную записку, главной мыслью которой было отрицание возможности переноса английских учреждений на русскую почву. Опасения эти были более чем напрасными. В Британии будущего царя интересовали только войска, а по поводу демократических институтов он писал следующее: «Если бы, к нашему несчастью, какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление…»5
Образцом государственности ему казалась Пруссия с ее откровенно казарменным духом. Он сам признавался, что с юных лет наиболее комфортно чувствовал себя в военной среде: «Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого; никто не приказывает, пока сам не научится повиноваться, никто без законного основания не становится впереди другого; все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение. Поэтому-то мне так хорошо среди этих людей, и потому я всегда буду держать в почете звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит»6. Можно сказать, что в этих словах — основы его мировоззрения и принципы практической деятельности.
В отличие от Петра I он не любил и не знал морского дела, никогда не надевал морского мундира, так как не считал себя достаточно подготовленным для службы на флоте. Надо сказать, что и море не любило царя. Почти всегда его морские путешествия сопровождались авариями, бурями и т. д. В 1828 году он едва не оказался в турецком плену, когда шторм настиг линейный корабль «Императрица Мария» в районе Варны и понес его к вражескому берегу.
До вступления на престол, об этом можно сказать совершенно определенно, Николай Павлович не занимался никакими серьезными государственными делами, выходящими за пределы компетенции гвардейского начальства и руководства инженерным корпусом. Причиной того была известная отчужденность между ним и царствовавшим братом Александром и отсутствие интереса к вопросам гражданского управления. Однако вероятность того, что ему придется взойти на престол, совершенно призрачная в 1796 г., становилась все более и более отчетливой. Император Александр I не имел сыновей, а известный всем разрыв отношений между супругами и болезненность царицы не оставляли надежд на рождение наследника. Цесаревич Константин Павлович не только не имел детей, но и расстался в 1801 г. с женой, великой княгиней Анной Федоровной, фактически сбежавшей от сумасбродного мужа, полностью унаследовавшего неуравновешенность и грубость своего отца Павла I. В 1820-м Константин Павлович обвенчался с очаровательной полькой графиней Иоанной Грудзинской, дети которой, разумеется, не могли претендовать на престол как рожденные некоронованной особой. Был составлен специальный манифест о передаче прав наследника престола Николаю, но об этом документе знали немногие, и эта тайна сыграла затем огромную роль в событиях декабря 1825 года.
Но даже в то время, когда вероятность прихода к управлению огромной страной стала очень велика, великий князь по-прежнему сторонился государственных дел, не интересовался вопросами финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Как он сам писал: «мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в переднях или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. <..> От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего, бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения, почти так же и не щадя [ни] начальников, ни правительство. <..> Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался»7. Так в значительной степени определился круг лиц, из которых в последующие четверть века комплектовались управленческие кадры России — завсегдатаи царской передней, в большинстве своем облаченные в военные мундиры.
Внимание к вооруженным силам, даже чрезмерное, не является большим пороком для главы государства, но Николая Павловича, как его отца, деда и братьев, увлекала прежде всего парадная сторона военного дела. Декабрист Н. Лорер писал об этом увлечении будущего императора: «Оба великих князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты. <..> Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала невыносимою! По целым дням по всему Петербургу шагали полки то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи. <..>
Оба вел[иких] кн[язя] друг перед другом соперничали в ученьи и мученьи солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу становилась на правый фланг сбоку какого-нибудь 13-вершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки…»8 Служебное рвение в сочетании с природной вспыльчивостью и грубостью создавало взрывоопасную смесь. Во время смотра лейб-гвардии Егерского полка великий князь оскорбил штабс-капитана В. С. Норова, следствием чего стал скандал, всколыхнувший весь Петербург, — двадцать офицеров решили демонстративно подать заявление о переводе в армию.
На формирование личности императора оказала большое влияние его семья, 1 июля 1817 года состоялась свадьба великого князя Николая Павловича с принцессой Шарлоттой, дочерью короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III, принявшей при обращении в православие имя Александры Федоровны. 17 апреля 1818 года родился первый сын, будущий император Александр II. И далее императрица радовала мужа рождением детей: 1819 — Мария (любимая дочь), 1822 — Ольга, 1825 — Александра, 1827 — Константин, 1831 — Николай, 1832 — Михаил. Николай I был заботливым отцом и любящим мужем, что, впрочем, не мешало ему заводить романы, как правило, становившиеся известными, поскольку персоне такого ранга было невозможно сохранить инкогнито. Императрица Александра Федоровна не вмешивалась в государственные дела и только иногда уступала просьбам замолвить слово за тех, кто провинился перед царем и подвергся наказанию. Со старшими братьями отношения у Николая Павловича были прохладными, если не сказать напряженными, ни о каком доверии, разумеется, не было и речи. Нельзя назвать простыми и отношения с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, которая не смогла забыть убийства своего мужа Павла I и даже попыталась сыграть «свою партию» в период междуцарствия. Доверенным лицом царя был его младший брат Михаил, а после его смерти — старший сын Александр. Дочерей своих он воспитывал как будущих невест для немецких принцев, а сыновей готовил к государственной службе. Александра — наследником, Константина — руководителем морского ведомства, Николая — старшим по кавалерии, а Михаила — старшим по артиллерии.
Личные качества человека, находящегося на вершине власти, находят свое проявление в практике государственной деятельности. Поэтому характеристика царствования Николая I была бы неполной без описания его человеческих качеств. Уже в детском возрасте отмечались случаи грубости и даже жестокости по отношению к слугам, товарищам по играм и даже к членам царской семьи. В конфликтных ситуациях он был неуступчив и злопамятен, хотя порой проявлялось и то, что принято называть рыцарством. Крайне болезненно переживал собственные промахи, особенно если таковые становились известными окружающим. Он унаследовал от Павла I вспыльчивость, причем внезапные приступы высочайшего гнева не сдерживались ни заслугами, ни возрастом вызвавших их. Так, например, царь публично пригрозил разжаловать в матросы седовласого адмирала П. И. Рикорда за ошибку барабанщика (бил не тот сигнал), приказал капитану 1-го ранга сидеть несколько часов на верхушке мачты за то, что тот не расслышал высочайшего приказа. Крайне рискованно было давать царю советы до тех пор, пока он их не спрашивал. Плохо скрываемая нетерпимость к независимому мнению крайне негативно сказывалась на государственных делах: далеко не у всех сановников хватало мужества не только спорить с царем, но даже сказать что-то, не находящее у него сочувствия.
Даже пользовавшийся большим доверием императора министр государственных имуществ П. Д. Киселёв готовил два варианта доклада и подавал тот или другой в зависимости от царского настроения9. Однако все современники отмечали постоянство царя в дружбе, заботу о семьях верных сослуживцев.
Он оказал материальную помощь семье Пушкина на огромную по тем временам сумму в четверть миллиона рублей, дал пенсию детям и вдове Карамзина, вдовам Грибоедова, Рылеева, назначил специальные пособия Гоголю и Крылову10.
Здесь не лишним будет упоминание о том, что Петру Великому также были свойственны вспышки гнева, с которыми зачастую могла справиться только его жена. Он не раз проявлял свое недовольство в нетрафаретных и жестоких поступках, которые шокировали окружающих. Вместе с тем, он заботился о своих соратниках разных рангов.
Судьба распорядилась так, что Николаю I не пришлось демонстрировать личную храбрость на поле боя, но во время событий 14 декабря 1825 года он проявил завидное самообладание, способность принимать решения в экстремальных ситуациях, не проявляя при этом излишней трепетности по поводу собственной безопасности. Попросту говоря, этот царь был не трус.

Николай I, подобно своему великому предку, был настолько скромен в быту, насколько это было возможно человеку его положения. Он спал всегда в походной постели, на тюфяке, набитом соломой; не признавал халатов и домашних туфель; предпочитал русскую кухню, очень любил гречневую кашу и соленые огурцы. Любимой загородной резиденцией была дача Александрия под Петергофом, напоминавшая усадьбу помещика средней руки. Его рабочий день начинался очень рано — назначение аудиенции на 7 часов утра никого не удивляло. Утром царь около двух часов просматривал бумаги, после чего следовала получасовая прогулка и прием чиновников (министры, высшие военные и т. д.). Нередко вместо приема царь совершал инспекционную поездку, при этом любил прихватить с собой начальника инспектируемого учреждения. После обеда продолжалась работа, причем часто царь сидел за письменным столом до поздней ночи. Николай I не любил охоту и балы, но очень часто посещал театр, не скупился на подарки артистам и вообще придавал театру государственное значение11. Спартанские привычки царя становились настоящим испытанием для свиты во время его многочисленных путешествий. За 30 лет своего царствования он преодолел сухим путем 124 000 верст, т. е. трижды обогнул земной шар, причем сделал это в основном по печально знаменитым российским дорогам, способным в считанные часы вытрясти душу из несчастного путника. Царь любил ездить «с ветерком», причем зимой пользовался простыми санями, а летом — тарантасом, не проявлял особой заботы о ночлеге и организации питания. Сопровождавшие его лица вынуждены были также переживать все эти неудобства. Царский экипаж проваливался в ледяную воду на необорудованных переправах, опрокидывался на крутых поворотах. Один из таких инцидентов в Пензенской губернии привел к перелому царской ключицы12. Такой образ жизни требовал недюжинных волевых усилий, так как Николай I при всей своей богатырской стати богатырским здоровьем вовсе не обладал: императора преследовали частые головные боли (на почве гипертонии), запоры, простудные заболевания, а в конце жизни — жестокие приступы подагры. О царских хворях знал очень ограниченный круг лиц, так как сам Николай делал все возможное, чтобы скрыть свои недуги, и нередко во вред здоровью, еще не оправившись от простуды или гипертонического криза, принимал парад или пускался в дорогу. Это обстоятельство в сочетании с запоминающейся внешностью и создавало впечатление царя-богатыря. Николай I, благодаря своему росту (189 см) и прекрасной выправке (ходили даже слухи, что он затягивался в корсет), не терялся на фоне рослых гвардейцев. Редкий мемуарист забывал отметить «особый» царский взгляд — властный, выдержать который было очень нелегко. Заметный ущерб царской внешности наносила только лысина, появившаяся уже в 1830-е гг.

Начало царствования Николая I проходило под знаком восстания декабристов. Император был для бунтовщиков и судьей, и сыщиком, и тюремщиком — следил за их поведением на каторге и в ссылке, лично решал судьбу самих осужденных и членов их семей. В то же время по его распоряжению был составлен «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», ставший настольной книгой царя. Заключение этого документа выглядит как программа, выполнение которой означало бы переворот в жизни страны и общества, сравнимый только с тем, который произвел Петр I. Однако Николай I имел дело со сплоченным фронтом российского дворянства, которое не собиралось поступаться своими сословными интересами в угоду весьма абстрактной общегосударственной пользе. Перед ним стояли образы отца и деда, сложивших головы в столкновении с аристократической фрондой, он понимал, что только политическая поддержка благородного сословия может обеспечить успех реформ. На такую поддержку рассчитывать не приходилось, а вариант с петровской дубинкой в XIX веке также не годился. В самом главном вопросе — об отмене крепостного права — царь не решился пойти на открытый конфликт с сановной аристократией, задававшей тон в созданных во время его правления секретных комитетах13.
Стремительная милитаризация государства была одним из важнейших признаков Петровской эпохи. Специалист по истории XVIII века Е. В. Анисимов цитирует в своей монографии другого исследователя этого времени Н. И. Павленко: «Идеальным Петру представлялись учреждения, уподобленные казарме, а служители учреждений — военным чинам, с такой же неукоснительностью выполняющим указы, как солдаты и офицеры выполняли военные уставы»14. Николай I был здесь достойным наследником Петра Великого. К середине XIX века довел систему, заложенную его великим предком, до логического завершения, милитаризировав все, что только можно. Петр I создавал новую военную организацию на мало приспособленном для этого социально-экономическом базисе, в результате вооруженные силы России образовали автономную систему, которая в целом успешно функционировала до середины XIX столетия, но оказалась неспособной принять вызов нового индустриального времени. Военный министр Д. А. Милютин в 1871 году с предельной откровенностью высказался о многофункциональности армии. Он писал главе Государственного совета князю Урусову15: «Мы далеко еще не вышли из того исторического периода, начатого Петром Великим, когда созданная им армия завоевала нам место в Европе и сделалась краеугольным камнем всего нашего государственного строя. И поныне русская армия, ограждая внешнее могущество государства, служит вместе с тем весьма многим общегосударственным, гражданским целям, а военное управление, помимо войск, совмещает в себе и многие задачи управления гражданского. Наши окраины, как и некоторые области внутри империи, держатся военной администрацией. <..> Для удовлетворения материальных потребностей войск оно (военное начальство. — В. Л.) находит под рукой только сырые или полуобработанные продукты; по предметам же, требующим технического совершенства, должно само создавать техников, само водворять производства и затем из немногих центральных пунктов развозить эти предметы на целые тысячи верст…»
Использование административного нажима как наиболее действенного инструмента в управлении неминуемо сопровождалось формированием военных и полувоенных структур, что, в свою очередь, вырабатывало определенные модели поведения и мышления. Важной особенностью государственного устройства России была прочная традиция назначения генералов и офицеров на посты в гражданской администрации. Петра I к таким действиям подталкивал прежде всего дефицит управленцев нового типа, а также твердая уверенность в том, что лучшего исполнителя монаршей воли, чем солдат, нет и быть не может. Рядовой (!) Семеновского полка Кузьма Александров был командирован в Киевскую и Орловскую губернии «для понуждения губернаторов, вице-губернаторов, воевод, камергеров, комиссаров и прочих правителей и сборщиков в сборе всяких денежных сборов за 1719-й, 1720-й, 1721-й и наступающий 1722 годы». При Николае I военный чин был лучшей рекомендацией для назначения на любой пост. Генералы составляли половину министров, губернаторов, членов Государственного совета и треть сенаторов.
Историки и мемуаристы несколько злоупотребляют акцентом на склонность царя к военному делу. Действительно, он был парадоманом как все остальные Романовы от Павла I до Николая II (только Александр III не был фанатом церемониальных маршей). При этом упускается то, что армия и флот — не только вооруженная рука государства, но и сложные хозяйственно-административные механизмы. Офицеры и генералы не только зычно кричали на плацу, но и постигали науку управления структурными единицами (взвод, рота, батальон, полк, бригада, дивизия и т. д.), обеспечения их жизнедеятельности (провиант, фураж, обмундирование; казармы, лазареты, мастерские и пр.). Они вели довольно сложную документацию, подбирали кадры. Поэтому высокие военные чины на службе в строю и в штабах приобретали знания и опыт, которые они успешно применяли в сфере гражданского управления, когда судьба заносила их в кресло градоначальника, губернатора или даже министра.
Слабость местного самоуправления вкупе с подозрением к нему со стороны коронной власти ставила во главу угла бюрократическое устройство государственной машины, где приводящим ремнем была Дисциплина — краеугольный камень военной организации. Милитаризация России в этих условиях оказывалась неизбежной.
Элементы милитаризма зарождались и в недрах канцелярий, поскольку сама бюрократическая система являлась для них питательной средой: строгая иерархичность, связь материального положения с чином и должностью, а не с результатами труда, дисциплина в качестве опорной плиты управленческой конструкции — все это в равной степени характерно и для пехотного полка, и для министерского департамента. Зато милитаризация позволяла истолковывать халатность, волокиту, казнокрадство и критику начальства как нарушение воинской дисциплины со всеми вытекающими отсюда последствиями.
При Николае I на военную ногу были поставлены Горный департамент, Главное управление путей сообщения, Корпус лесничих. Известное единообразие одеяний было установлено даже для священнослужителей. Символом того, что вооруженные силы — краеугольный камень российской государственности, является архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Здания Зимнего дворца, Штаба гвардейского корпуса, Главного штаба и Главного адмиралтейства формируют кольцо «трон — гвардия — армия — флот» с военным памятником в центре. На вершине этого памятника застыла фигура ангела в позе, напомнившей неизвестному стихотворцу гренадера, жонглирующего мушкетом:
В России дышит все военным ремеслом,
И ангел делает на караул крестом16,


Таким образом, в военный мундир Россию одел Петр I, а Николай I стал его добросовестным преемником.
Униформа и государство стали почти синонимами. Николай, рассерженный пестротой церковных одеяний во время одной из официальных церемоний, приказал придать священнослужителям вид, который не колол бы глаз человеку, привыкшему, чтобы люди, состоявшие в одном ведомстве и в одном чине, различались только ростом, голосами и лицами.
Высокий уровень милитаризации всей системы государственного управления дореволюционной России приводил к тому, что даже в мирное время в ней поддерживалась некая мобилизационная напряженность, штабная система распределения управленческих функций. Со времени Петра Великого в развитии правительственного аппарата прослеживаются две противоположные тенденции: систематизация управленческих функций путем создания системы специализированных учреждений и стремление самодержца повысить собственную эффективность как политического института, что выражалось в постоянном вмешательстве царя или его доверенных лиц в сферу компетенции отдельных ведомств.
Несмотря на то, что император физически был не в состоянии охватить своей властью все стороны государственного управления, он касался буквально всего, и это символическое всеприсутствие царского взора имело не меньшее значение, чем реальное исполнение им властных функций. В царствование Николая I торжество чрезвычайных методов управления проявилось в развитии Собственной его императорского величества канцелярии. Ключевые посты в ней занимали люди, выделяющиеся личной преданностью императору, не отличавшиеся знатностью и не имевшие прочных связей в среде российской аристократии.
I Отделение канцелярии осуществляло общий контроль за деятельностью правительственных учреждений и за прохождением службы гражданскими чиновниками. II отделению этого учреждения поручили привести в порядок российское законодательство: тысячи существовавших тогда нормативных актов противоречили не только жизненным реалиям, но и друг другу. Курируемая лично императором кодификация завершилась составлением и изданием Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Колоссальная работа по ревизии законодательных актов России, начиная с Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года, по их кодификации и по составлению сводов действующих законов в 1826–1839 гг. проводилась под руководством едва ли не самого крупного государственного деятеля первой половины XIX столетия — М. М. Сперанского. Не случайно на постаменте памятнику Николаю I в Петербурге на одном из барельефов, отражающих великие деяния этого царствования, изображено, как Сперанский представляет императору первый том Первого полного собрания законов Российской империи. В эпоху реформ Александра II именно в этом отделении была сосредоточена вся подготовка законов, имевших исторический характер для страны. Сотрудники этого учреждения рассматривали законодательные предложения министерств и ведомств, консультировали чиновников, занятых разработкой нормативных документов разного уровня. Это был настоящий штаб по подготовке реформ, по их юридическому обеспечению.
Признавая кодификацию безусловно важным государственным делом, следует подчеркнуть, что правовому регулированию, нормотворчеству Николай I придавал такое же гипертрофированное значение, как и Петр I. Оба самодержца считали в принципе возможным составление неких разумных правил, регулирующих жизнь общества и отдельных людей во всех ее проявлениях, и неукоснительное соблюдение этих правил под присмотром специально для того созданных структур. Они исповедовали рационализм, веру в возможность административного подхода к созданию стройной системы бытия. Доминантой правительственного мышления остается представление об абсолютном могуществе рационального управления: любые проблемы — политические, социальные, экономические — можно решить с помощью правильно организованной системы.
3 июля 1826 г. высочайшим указом охрана империи от посягательств на ее устои (речь о государственных преступлениях) поручалась специально созданному III отделению Собственной его императорского величества канцелярии во главе с генерал-адъютантом А. Х. Бенкендорфом, героем Отечественной войны 1812 года. Исполнительным органом новой, тайной полиции стал учрежденный тогда же Корпус жандармов. Всю территорию страны разделили на 7 округов, во главе каждого оказался жандармский генерал, в каждой губернии — жандармский штаб-офицер. Создание мощного аппарата борьбы с государственными преступлениями не было продиктовано исключительно страхом перед революционерами. Важным толчком к созданию III отделения стали факты чудовищного казнокрадства и другие злоупотребления местных властей, выявленные в самом начале правления Николая I. III отделение получило столь широкую известность, а его значение в жизни государства и общества в 1826–1880 гг. было столь велико, что само понятие «Третье отделение» стало нарицательным в российском лексиконе. Отделение являлось высшим органом политического сыска, обеспечивало незыблемость государственного строя, надзирало за деятельностью чиновников и общественной жизнью.
Первая экспедиция Третьего отделения ведала делами, имевшими «особо важное значение» (в 1866 году эти дела были переданы в ведение III экспедиции): наблюдение за «состоянием умов», за поведением лиц, оказывающих на эти умы особое влияние (литераторы, общественные деятели, ученые и т. д.). В поле зрения этой экспедиции находились уличенные ранее или подозреваемые в поступках, опасных для устоев государства, церкви и общественной нравственности (революционеры, фальшивомонетчики, раскольники, чрезмерно бойкие журналисты, заворовавшиеся чиновники). Здесь же рассматривались различные дела, по разным причинам занесенные в разряд тех, которые считались особо важными, достойными представления императору. При этом наряду с вопросами, традиционно попадающими в поле зрения высшей тайной полиции, чиновникам этого подразделения приходилось иметь дело с ситуациями, смело претендующими на звание курьезов. Вот заголовки отдельных дел: «О чиновнике провиантского ведомства Семенове, писавшем о благочестивых сновидениях своих», «О промысле жидов и иностранцев пиявками и происходящей от того дороговизне их в России».
Вторая экспедиция ведала сектантами и вообще вопросами, связанными с религией, а также политическими тюрьмами. Здесь же рассматривались дела по особо важным должностным и уголовным преступлениям, а также по изобретениям и усовершенствованиям, могущим оказаться важными для государства.
Третья экспедиция наблюдала за пребыванием иностранцев в России, выявляла шпионов, контрабандистов и вообще лиц, оказавшихся на территории империи с преступными или подозрительными намерениями.
Четвертая экспедиция должна была представлять высшей власти картину важнейших событий, происходивших в империи: ситуация с продовольствием, уровень цен, крестьянские волнения, громкие скандалы и преступления, стихийные бедствия, масштабные пожары, злоупотребления местной администрации (из ряда вон выходящие), инциденты на границах, шалости контрабандистов и таможенников. Благодаря скрупулезности чиновников экспедиции шеф жандармов мог дать ответ не только о ценах на рожь в Вологде или о падеже скота на Волыни, но и о том, сколько человек за отчетный период погибло от рук убийц, от удара молнии, от нападения диких и домашних животных, сколько удавилось и сколько запарилось насмерть в бане.
Пятая экспедиция заведовала драматической цензурой, контролировала деятельность книгоиздателей и книготорговцев, содержание и направление периодической печати.
Превращение Собственной его императорского величества канцелярии в мощную управленческую структуру было одним из признаков того, что Николай I уже в самом начале своего царствования почувствовал силу пассивного, но при этом непреодолимого сопротивления огромной государственной машины, созданной по «чертежам» Петра I. Пройдет совсем немного лет, и самодержец удрученно произнесет знаменитую фразу: «Россией управляю не я… Россией управляют столоначальники…» Эти слова стали признанием того, что бюрократия фактически вышла из подчинения императора. Распоряжения власти по мере продвижения к исполнителям на местах искажались до неузнаваемости, либо просто игнорировались под завесой убедительно объяснительных записок. А информация о положении в стране по мере продвижения вверх от одной инстанции к другой приобретала все более и более фантастический характер.
Любимые Николаем I личные инспекции-набеги мало помогали: всю бездорожную Россию не объездишь, да и русских управленцев в мастерстве строить потемкинские деревни никто превзойти не мог. Царь пытался создать если не «параллельный» аппарат управления, то по крайней мере средство контроля и канал получения достоверной информации о положении на местах. И здесь он является по существу продолжателем дела Петра Великого, о чем свидетельствует сравнение текста главы «О полицейских делах» в регламенте Главного магистрата 1724 года с содержанием инструкции, выданной шефом жандармов в 1827 году. В первом случае «полиция… споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и им подобных… препятствует дороговизне… запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения, призирает нищих, больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках; вкратце ж над всем сим полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и подпор человеческой фундаментальности и удобности». Век спустя жандармам предписывалось «споспешествовать благотворительной цели государя императора и отеческому его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие. <..> Обратить особое внимание на могущие произойти без изъятия во всех частях управления и во всех состояниях и местах злоупотребления, беспорядки и закону противные поступки… наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личной властью и преобладанием сильных лиц».
Как видно из цитированного выше документа, Николай I хотел быть отцом нации. Формирование патриархальных, домашних отношений между властью и подданными создавало иллюзию ликвидации множества проблем. Низы должны были благоговеть перед авторитетом верхов, полностью полагаться на их разум и справедливость, почитать их как отцов и старших братьев, которые, в свою очередь, должны трогательно заботиться о своих детях (читай — подчиненных). Здесь сразу тускнеет проблема законности как таковой: кому придет в голову искать в суде управу на родителя, поступившего так, как ему подсказало сердце, пусть и чересчур горячее? Моделирование государства по образцу семьи позволяло придавать человеческий облик таким явлениям, как вторжение полиции в частную жизнь: разве не вправе «отец» подсказать верный путь «сыну»? Здесь он не был новатором: его предок, поднявший Россию на дыбы, не жалел усилий для превращения себя в отца нации.
Петр Великий возвел служение императору, служение государству в ранг высшей добродетели. В России не оставалось места просто деятельности. Землепашец служил на ниве, священник служил в церкви. Купец служил своей предприимчивостью, чиновник служил своим умом и усердием, художник служил своим талантом. Идея всеобщего служения имела огромное мобилизующее значение, помогала решать многие проблемы, но в то же время стала одним из препятствий на пути создания гражданского общества, невозможного без личной свободы человека, человека не служащего, а просто работающего, преумножающего собственное благополучие и богатство страны. Николай I своей неутомимостью в государственной службе, попыткой дать личный пример подданным хотел использовать инструменты, казавшиеся выверенными, не понимая, что на дворе уже иной век и иные люди.
Петр I превратил православную церковь «в контору по делам веры, подчинил все ее ценности нуждам самодержавия, уничтожил духовную альтернативу режиму и идеям, идущим от государства и имеющим свои истоки в этатизме, государственном мышлении, в авторитетной светской власти»17. Николай I по отношению к церкви занимал сходную позицию. Он не церемонился с духовенством: назначил обер-прокурором Синода гусарского генерала, возродил практику так называемых разборов священно– и церковнослужителей, отправляя в солдаты поповичей, не имевших места службы. Как и Петр, Николай вел непримиримую борьбу с сектантами и раскольниками.

С приходом к власти очередного правителя Россия всякий раз с трепетным нетерпением ожидает перемен. Естественно, что многочисленное крестьянство надеялось на освобождение от крепостного гнета, ослабление пресса налогов и повинностей. Николай I прекрасно понимал, что крестьянский вопрос является основой основ социально-экономического и политического уклада. 6 декабря 1826 г. был образован специальный секретный комитет, которому поручался анализ всего государственного устройства, в том числе и рассмотрение крестьянского вопроса. Волнения, постоянно вспыхивавшие в разных губерниях, убедили царя в том, что их происхождение обусловлено не кознями смутьянов, а глубокими сословно-классовыми противоречиями в русской деревне. Целый ряд комитетов на протяжении всего царствования Николая I пытался найти рецепт для лечения финансовой, судебной, административной, социальной системы государства, но каких-то решительных действий предпринято не было. Правящие круги надеялись модернизировать, укрепить существовавшую систему, не затрагивая ее фундамента — крепостнической экономики. Царь понимал и чувствовал, что в сложной, окостеневшей схеме российской государственности середины XIX столетия крайне опасно проводить частичные преобразования. Любой шаг в этом направлении станет трещиной, которая, постепенно расширяясь, превратится в зияющую брешь, откуда хлынет все, к чему Николай I с юных лет испытывал неодолимое отвращение: парламентаризм, адвокаты, журналисты, свободная пресса и т. д.
В аллегорической картине, изображающей царствование Николая I, где-то неподалеку от жандарма должен находиться цензор, так как надзор за печатным словом, за содержанием и направлением драматических произведений, за духом и сюжетами живописных работ стал в те времена одной из важнейших черт культурной жизни России. В 1826 г. был принят цензурный устав, сразу же получивший название «чугунный», — его венцом стало положение, гласившее, что «не позволяется пропускать к печатанию места в сочинениях и переводах, имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам»18. Поскольку точное следование этому уставу не позволяло печатать даже торговые объявления, через несколько лет он был заменен другим, «менее чугунным».
В Петровскую эпоху цензурного ведомства не существовало, поскольку само печатное слово только-только входило в жизнь. Однако уже в одном из первых актов о книгопечатании — в грамоте, выданной в 1700 г. голландскому издателю Яну Гесингу, указывалось, что публикаторы книг и чертежей должны были следить за тем, чтобы в изданиях не наносилось ущерба чести царя и государства. В 1723 г. было предписано позволять портреты царствующих особ писать только искусным мастерам, а признававшиеся безобразными изымать и отсылать в Синод. По уставу 1828 г. цензоры «принимали всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в другую сторону»19. В то же время запрещались «всякие рассуждения о потребностях и средствах к улучшению какой-либо отрасли государственного хозяйства, когда под средствами разумеются меры, зависящие от правительства, и вообще суждения о современных правительственных мерах»20.
Цензурный гнет, активность правительственных чиновников в «направлении мыслей», атмосфера духовного насилия разворачивали ладью творчества по курсу самоцензуры, конформизма, иносказательности, ставшей едва ли не особым отечественным жанром. Один из мемуаристов разглядел признаки эпохи в такой, казалось бы нейтральной области, как маринистика: «Не знаю, какой прибрежный вид Айвазовского обратил на него высочайшее внимание. <..> Айвазовский был сделан штатным морским живописцем, его одели в нарочно измененный мундир, заставили писать то, что требовалось, и кисть, осмеливавшуюся выказаться своеобразной, подвергли морской дисциплине. <..> Корабли в колоннах, с парусами в геометрических рамах, грозные твердыни в правильных линиях, палящие пушки — все это была только эмблема, ярко раскрашенная аллегория. Требовалось видимое, поражающее торжество силы, и по полотну стлалась одна идея, одно только представление, поражающее воображение зрителя: корабли, крепости, самое море и воздух уступали воле, власти…»21
Неравнодушие Николая I к батальным картинам Айвазовского во многом объясняется тем, что этот самодержец по праву мог называть себя продолжателем дел Петра Великого в укреплении военно-морского могущества державы. К 1825 г. Балтийского флота фактически не существовало. Народ прозвал мелководную Невскую губу «Маркизовой лужей», намекая на маркиза И. Траверсе, управлявшего морским ведомством в 1811–1828 гг., когда из-за ветхости и в целях экономии средств кораблям предписывалось держаться в этом районе. В Черноморском флоте положение было не столь трагичным, но и там большинство кораблей требовало срочной замены. 31 декабря 1825 г. в рескрипте на имя главы морского ведомства Николай I четко определил характер судостроительных программ: «Россия должна быть третья по силе морская держава после Англии и Франции и должна быть сильнее союза второстепенных держав». К 1854 г. в строю было уже 42 линейных корабля, 24 фрегата и корвета, 16 пароходо-фрегатов и 300 боевых и вспомогательных судов других классов. С такой силой приходилось считаться и Англии.
Он построил форты Кронштадта, остановившие в 1854 и 1855 гг. англо-французские эскадры на их пути к Петербургу, и батареи у входа в Севастопольскую бухту, не позволившие противнику проделать проход через заграждение из затопленных там кораблей.
Во всех военных портах построили каменные казармы, склады, эллинги, доки, форты, артиллерийские погреба. Во второй четверти XIX столетия были проведены масштабные гидрографические работы — составлены лоции Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей. В царствование Николая I завершилась кодификация морских законов. Правительство осознавало, что развитие торгового флота имеет большое значение для морского могущества державы: коммерческие суда давали в случае надобности большое число опытных матросов и сами служили для перевозки десанта и припасов. В связи с этим министерство принимало меры по развитию торгового флота и рыболовства: в Петербурге, Херсоне, Архангельске и Кеми были открыты специальные учебные заведения по подготовке шкиперов, бывшую военную верфь в Херсоне передали местному купечеству.
Однако Россия оказалась не в состоянии совершить быстрый переход от парусного судостроения к паровому, как это сделали Англия и Франция в конце 1840-х гг. Революционные изменения в военных технологиях стали причиной того, что накопленный потенциал оказался обесцененным. Огромные запасы корабельного леса, пеньки, парусины, смолы, уникальные навыки плотников-судостроителей остались без употребления. Выявилась потребность в машиностроительных предприятиях с современным для той эпохи станочным парком, с большим числом обученного персонала. Беспомощность России на море стала одной из главных причин поражения в Крымской войне.

В области внешней политики Николай также следовал во многом схемам, контуры которых были прорисованы еще в начале XVIII столетия. 1) Австрия — главный европейский союзник (отсюда — прощение Вене всех ее грехов, защита от прусских угроз, подавление Венгерского восстания 1848–1849 гг., отказ от «округления» своих владений за счет ослабевшего западного соседа). 2) Турция — стратегический противник (война 1828–1829 гг., поддержка восставших греков, настойчивое стремление вообще разрушить Османскую империю, окончательное пресечение турецких притязаний на Кавказ как на сферу своего влияния).
Стратегическое соперничество с Турцией было одной из важных причин многолетней Кавказской войны, которая в буквальном смысле слова высасывала все соки из отечественной экономики, стоила России тысячи человеческих жизней. На период царствования Николая I приходится наиболее напряженный период покорения Чечни и Дагестана — борьба с имамом Шамилем. При этом не лишним будет упоминание о том, что впервые Россия попыталась установить свою власть в этом регионе во время Персидского похода Петра I в 1722–1723 гг.
Николаевское время считается периодом, когда Россия отставала от передовых государств Запада, что было доказано Крымской войной. Это правильное в целом положение требует некоторых корректив. Петровские преобразования дали столь мощный толчок социально-экономическому развитию страны, что к рубежу XVIII–XIX столетий Россия практически ни в чем не уступала Европе. Торжество русского оружия в 1812–1814 гг. привело к формированию представлений о том, что Россия сильна и без «якобинских штучек». Противоположного мнения были декабристы, но их оппоненты, как известно, нашли более весомые аргументы в споре о власти. Россия победила, несмотря на крепостническую экономику, несмотря на невежество и бесправие народа, на военно-бюрократический аппарат. Отсюда следовал вывод, что при таком положении Россия вовсе не находится на пути к национальной катастрофе, как это казалось некоторым путешественникам, следовавшим из Петербурга в Москву. Не было осознания отставания: крестьянство не задумывалось и не имело представления о том, как живут люди в соседней губернии, а не то что в каком-то Ганновере. Читающая, путешествующая и думающая публика находилась под неусыпным надзором и не имела сколько-нибудь действенных механизмов влияния на власть.
Тем не менее различия в уровне жизни России и Западной Европы не могли не беспокоить правительство, которое искало способ благоприятного для себя истолкования происхождения таковых. «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических мира, принципиально различные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера»22, что снимало саму проблему отставания: его как такового быть не может, поскольку мы идем своим, оригинальным путем, и потому всякие сравнения с Западом просто некорректны.
Создание мощных вооруженных сил во многом определило путь культурного развития страны — избирательное восприятие элементов западной цивилизации, причем в основном из арсенала практических знаний, точных наук и государственной организации. Прочие ценности европейского происхождения (преимущественно гуманитарного характера) были практически не востребованы. Такой путь выбрал Петр, по такому пути шел и Николай.
Железные дороги, шоссе и судоходные реки можно сравнить с каркасом, который поддерживал все здание государственного и общественного устройства. Для России с ее огромными пространствами это было особенно важно. Николай I, так же, как и его великий предок, уделял огромное внимание коммуникациям: совершенствовалась структура дорожного ведомства, росла численность инженеров-путейцев. Петр Великий, как известно, был одержим строительством каналов, которые во время путешествий по Европе поразили его воображение. Для его эпохи подъем судна по системе шлюзов было сродни полету аэроплана в начале XX столетия: человек силой инженерного искусства преодолевал силу земного притяжения. Именно при нем была построена Вышневолоцкая водная система, по которой суда могли пройти из Волги в Неву, исследованы трассы Тихвинской и Мариинской системы. При Николае все три водные пути были модернизированы, а в 1829 г. началось судоходство по каналам, соединившим Волгу с Белым морем, что стало исполнением мечты Петра Великого. По многим рекам пошли пароходы, вытесняя бурлаков. В 1838 г. открылось движение по каналу Неман — Висла. В царствование Николая I развернулось эпохальное строительство канала между Москвой-рекой и Волгой через Истру и Сестру. Циклопический каскад из 30 шлюзов не был закончен в связи с появлением железной дороги.
В 1834 г. завершилось, наконец, строительство шоссе Петербург — Москва (дорогу европейского типа между двумя столицами начали прокладывать еще в начале XVIII века). При Николае шоссе протянулись от Москвы до Нижнего Новгорода, Тулы, Ярославля, Смоленска, Харькова, Киева и Рязани. Была проложена трасса Петербург — Ковно. Столицу империи наконец связали с дорожной сетью Европы.
4 апреля 1838 г. можно назвать днем рождения российского железнодорожного транспорта — первый состав пошел из Петербурга в Царское Село. Следующим этапом стало строительство трассы Петербург — Москва, получившей название Николаевской в честь императора, при котором она была построена. Это была николаевская Россия в миниатюре. Император любил свое детище с его стройностью, строгостью, военным порядком и парадно-казарменной эстетикой. Будучи образцом для других магистралей, дорога между двумя столицами стала образцом для всех других дорог России, и их устроители не задумываясь разносили по всей стране удивительную смесь капральства и технического прогресса.

Будущий министр государственных имуществ П. Д. Киселёв, прибывший с пакетом к путешествовавшему за границей Николаю I, поразил его лаконичным отзывом о происходящем на родине — «врут и воруют». Это выражение вполне подходит и для характеристики нравов петровского окружения: многие птенцы его гнезда были сколь талантливы, столь и вороваты.
Существует мнение, что люди первого сорта выбирают помощников из людей первого сорта, а люди второго сорта — из людей третьего сорта. С этой точки зрения кадровая политика Николая I выглядит довольно пестро: наряду с людьми серыми, безликими и даже совершенно непригодными к выполнению возложенных на них обязанностей, в правительстве Николая I были безусловно талантливые люди — П. Д. Киселёв, Е. Ф. Канкрин, Д. Н. Блудов, С. С. Уваров, Д. В. Дашков. Кроме того, при всей нещадной критике николаевской администрации следует помнить о том, что в ее недрах выросло целое поколение реформаторов 1860–1870-х гг. — П. А. Валуев, Д. А. и Н. А. Милютины, А. А. Абаза, А. В. Головнин и другие. Николай I ради интересов дела мог преодолеть личные антипатии: например, он согласился вернуть на службу М. М. Сперанского, имевшего чудовищное реноме вольнодумца и реформатора, когда выяснилось, что работу по кодификации законов может возглавить только этот человек.
С именем Петра Великого связывается начальный этап индустриализации России. При Николае I количество предприятий и число работающих на них возросло втрое, около половины всей машиностроительной продукции производилось внутри страны. Увеличивались производство и экспорт зерна и другого сельскохозяйственного сырья. Главной же бедой было то, что правительство, стимулировавшее и опекавшее отечественную промышленность, проглядело техническую революцию на Западе. Один из проницательных русских путешественников с грустью заметил на Лондонской международной выставке 1852 года, что экспонаты русского раздела доказывают: империя живет еще в век ремесленного производства и средневекового мышления. Те, кто формировал по высочайшей воле российскую экспозицию, явно не понимал, что станок, изготавливающий сотни гвоздей в час, убедительнее доказывает богатство страны, чем дивная малахитовая ваза в рост человека.
В «Думе русского во второй половине 1855 года», написанной будущим министром внутренних дел П. А. Валуевым, дана предельно жесткая характеристика правительственного аппарата второй четверти XIX столетия: «Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное; везде приобретены успехи… Взгляните на дело, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, — и редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху блеск, внизу гниль… Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания… Везде противоположение правительства народу, казенного частному вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах…»23.
В России глава государства — герой всех побед и виновник всех поражений. Ограничения критики действий правителя при жизни нередко оборачивались безудержной хулой безответного и уже безвластного покойника. Либералы видели в бывшем властелине оплот реакции, а консерваторы — человека, который не сумел сохранить и преумножить, довел страну до кризиса.

Эпидемия холеры, захлестнувшая страну в 1830–1831 гг., выявила слабость и неэффективность местной администрации и фактическую неуправляемость государственной деревни. Неурожай 1832–1834 гг. привел к голоду и небывалому росту недоимок, выколачивать которые пришлось с помощью «драгонады» — экзекуционного постоя войск. Результатом стало создание в 1837 г. Министерства государственных имуществ, которому поручалось управлять казенной собственностью, разрабатывать и претворять в жизнь законы, которые по замыслам их создателей должны были способствовать экономическому расцвету государственной деревни.
При сравнении двух царствований следует учитывать, что из исторической памяти общества не без помощи официальной историографии выпали события из эпохи Петра Великого, которые вступают в противоречие с хрестоматийным образом умного царя. Сюда можно отнести авантюрный поход в Молдавию 1711 года, когда Петр I, пребывая в эйфории от Полтавской виктории, решился на войну с Турцией. На берегу реки Прут русская армия во главе с царем оказалась в окружении и чудом спаслась от уничтожения или плена. Пришлось подписать мир, зачеркнувший на полвека результаты взятия Азова в 1696 г. и погубивший флот, построенный в Воронеже с такими колоссальными затратами. Любимые царские детища пришлось распродать или сжечь, а возведенные укрепления — срыть. Не менее авантюрным был и Персидский поход 1722–1723 гг., когда без особых усилий царю удалось установить контроль над западным и южным побережьем Каспийского моря. Он приобрел ценный и горький колониальный опыт: занять войсками территорию в Азии не очень трудно, а вот удержать ее — крайне тяжело. В 1735 г. императрице Анне Иоанновне пришлось вернуть Персии занятые земли, оставив в них тысячи могил солдат и офицеров, умерших от болезней.
Далеко не рациональными были и многие решения в экономической сфере (бессистемное строительство каналов, устройство заводов, не обеспеченных сырьем), в области управления (многие административные структуры оказались совершенно непригодны для России). По части же презрения к человеческой жизни Петр I ничуть не уступал своему потомку.
Царствование Николая I стало временем бурного памятникостроения в России. За 25 лет в стране появились десятки монументальных символов «славного прошлого». Правительство поощряло и прямо финансировало художников-баталистов, заказывая и покупая полотна, сиявшие блеском русского оружия, по очень высоким ценам. Отечественные литераторы, чуткие к настроениям власти, застрочили исторические романы и повести, которые жадно читала вся страна. Декорации и костюмы, окунавшие зрителей в былые эпохи, успешно исправляли неудачи драматургов, постановщиков и актеров.
Настоящее настораживало императора, а будущее пугало своей неизвестностью. Ведь здесь он оказывался заложником культа Петра Великого, который повернул страну на курс всеобщего воспринимания элементов западной цивилизации. Но во второй четверти XIX столетия над Европой веяли ветры, грозившие российской монархии большими неприятностями. Совместное движение в будущее с разного рода карбонариями оказывалось несовместимо с консерватизмом Николая I. В великом прошлом было гораздо комфортнее, и этот комфорт можно было повысить разного рода украшениями в самых важных точках публичного пространства. Поскольку памятник и кумир — понятия почти синонимичные, установка мемориальных сооружений была очевидным способом идеализации прошлого. В центре внимания была победа над Наполеоновской Францией. Триумфальные арки в Москве и Петербурге, статуи Кутузова и Барклая перед Казанским собором, помпезные знаки на местах важнейших сражений 1812 года, величественный ансамбль Дворцовой площади с колонной в честь величайшего триумфа русского оружия, победные названия кораблей «Бородино», «Лейпциг», «Фершампенуаз», «Кульм» — все это было напоминанием России и Европе о спасении от Наполеона. Император лично редактировал «Историю Отечественной войны 1812 года» А. И. Михайловского-Данилевского, которая представила каноническую картину событий «великой годины». В 1837 г. была заложена традиция отмечать юбилеи Бородинской битвы грандиозными военно-историческими реконструкциями. В день 25-летия этого сражения на знаменитом поле под Можайском прошли маневры с участием десятков тысяч солдат и офицеров и самого царя. Наконец, при Николае I было возобновлено строительство храма Христа Спасителя в Москве, задуманного как памятник победе над французами.

Что нужно было сделать Николаю I для того, чтобы вывести Россию на новый уровень, обеспечить ей достойное место среди великих держав? Отменить крепостное право, ликвидировать жесткое сословное деление, ввести всеобщую воинскую повинность, состязательный суд, дать конституцию, расширить права местного самоуправления, допустить свободу совести, реформировать налоговую систему в интересах предпринимательских кругов. Другими словами, императору предстояло совершить, ни много ни мало, буржуазно-демократическую революцию! Ц, арь должен был сделать то, против чего боролся всю свою жизнь, что считал язвой Европы. Кроме того, проведение этих реформ означало уничтожение петровской России, отступление от священных принципов, завещанных Петром Великим, закрепленных Екатериной Великой, оплаченных потом и кровью тысяч россиян. Рекрутчина, сословное устройство общества, крепостное состояние, полицейский режим, подушная подать, безгласный суд, преследование инакомыслящих, гонения на сектантов — все это появилось или усовершенствовалось в первой четверти XVIII столетия. Наконец, движение по пути реформ означало, что злодеи-декабристы были правы! Их надо было возвращать из Сибири, величать предвестниками и первопроходцами! Пришлось бы расписаться в проявлении жестокой несправедливости по отношению к членам кружка Петрашевского, которых в 1848 г. приговорили к суровому наказанию фактически за чтение литературы, признанной цензорами «неблагонамеренной». Это уже было решительно невозможно…
Дурак умного догоняет, да Исаакий ему мешает… Живучесть этой незатейливой присказки о двух памятниках — Петру I на Сенатской и Николаю I на Исаакиевской площади — можно объяснить только тем, что она отражает оценки, поставленные в народном историческом сознании этим самодержцам. Скачущий впереди всадник на гром-камне — олицетворение прогресса и побед, а его преследователь на пьедестале с барельефами — застоя и неудач. Похожий образ неудачной погони существовала и в отечественной историографии, причем в советское время она была господствующей.
Николай I пытался продолжать дело Петра I, но созданная царем-реформатором государственная машина, социальная структура и крепостная экономика окостенели и стали непреодолимым препятствием на пути прогресса.
Главное в несчастье императора и страны было то, что он пытался держать курс на великое прошлое, не замечая движения человечества в противоположную сторону. Петр I страшился прошлого, отталкивал его, даже воевал с ним — вспомним расправу со стрельцами и беспощадность ко всяким попыткам повернуть государственный корабль вспять. В этой борьбе царь-реформатор не пощадил даже родного сына Алексея. Первый российский император без четкого плана гнал стану в будущее, не страшась неизвестности. Николай I лелеял сложившийся в его сознании образ имперского прошлого, причем он сам приложил немалые усилия для формирования этого образа.

Царь был достаточно умен, чтобы понимать масштаб проблем, стоявших перед страной, но он не видел путей выхода из создавшегося положения. Он оказался жертвой идеологии, в основе которой лежали заветы великого реформатора. Николай I не мог, подобно Петру, сокрушить устаревшие конструкции и построить здание новой России. У него отсутствовал революционный дух Петра, и потому его погоня оказалась безуспешной. Николай не был Великим, он был просто Первым.
Крымская война не только потрясла николаевскую Россию, она показала, что существенной корректировки требует курс, по которому шла страна в предшествовавшие полтора столетия. Российское общество, потрясенное поражением, постепенно просыпалось. Слово «гласность» — новое и волнующее — сплачивало сторонников реформ. Новый царь, Александр II, — решился на перемены, которые заметно сдвинули государство и общество с того маршрута, который обозначали бронзовые всадники, скачущие по центру Санкт-Петербурга.
В 1826 г. А. С. Пушкин обратился к императору со словами о наследовании дела Петра:
Семейным сходством будь же горд
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.


Петру Великому довелось быть на престоле около трети века, Николаю I — столько же. Многие тысячи людей видели их в различных ситуациях, имели возможность изложить свои впечатления на бумаге. Различия эпох, которые они представляли, и эпох, которые пришли после их кончины, оказали значительное влияние на то, как эти правители России отразились в мемуаристике. При помощи такой памяти о Петре I сформировался настоящий культ, при котором не только любое осуждение самодержца, но даже недостаточно восторженное отношение к его деяниям воспринималось едва ли не как богохульство. Кроме того, во второй четверти XVIII века (когда еще были живы современники) только небольшая часть довольно узкого круга грамотных людей осознавала важность фиксации своего жизненного опыта. При жизни Николая I, и особенно после его кончины, ситуация была совершенно иной. Его великий предок открыл новую эру в истории России, и она длилась еще много десятилетий. Наш герой своей смертью свою эпоху закрыл.
На оценки Николая I оказало огромное влияние отношение к его царствованию в последующие либеральные времена. Мемуаристы, придерживавшиеся прогрессивных взглядов, смотрели на прошлое со знанием того, что все величие этого монарха, казавшееся ослепительным и незыблемым до разгрома России в Крымской войне, вдруг в одночасье из реальности превратилось в декорации. Сказался и эффект маятника: многолетнее восхищение и славословие, во многих случаях совершенно искренние, сменились столь же искренней критикой. В свою очередь те, кто осуждал перемены, происходившие в 1860–1870-х гг., ностальгировали по временам, когда немногие решались критиковать правительство, и самодержец со стальным взглядом оставался их идеалом. Можно сказать, что по характеристике Николая I можно довольно четко определить общественно-политическую позицию мемуариста.
Из-за высокого уровня централизации власти в России и «ампутации» у российских подданных чувства ответственности за происходящее вокруг них, глава государства был творцом всего происходящего — будь то триумф или катастрофа. Размышления о судьбах державы, о ситуации внутри страны, о ее положении в мире заставляли обращать взор на того, чьи повеления значили так много для всех, кто был его современником. В течение многих поколений россияне воспитывались в духе служения государству, заслуги перед которым были мерилом их успешности и морального уровня. При монархическом устройстве державы во всех своих образах (пейзажи, исторический миф, канонические представления о населении и т. д.) неизбежно сливаются с личностью царя. Человек, решивший доверить бумаге свои личные впечатления о событиях своей жизни, должен был приложить особые усилия к тому, чтобы обойти вниманием фигуру императора.
Это явилось одной из важных причин большого числа упоминаний о Николае I в дневниках и воспоминаниях второй половины XIX столетия. Кроме того, появление маленького человека на страницах книг в роли литературного героя означало, что «станционный смотритель» и сам мог взяться за перо, осознав ценность своих личных впечатлений для современников и потомков. Поэтому среди авторов мемуаров мы видим не только государственных деятелей высокого ранга, годами работавших бок о бок с императором, но и тех, кому довелось видеть его всего один раз.
В совокупности эти материалы позволяют получить разнообразную информацию о Николае I и его времени, а также о времени своего создания и о людях, которые вели дневники и составляли записки о прошлом. А интерес читателей к таким публикациям многое говорит о дне, когда книгу берут с полки…
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НИКОЛАЙ I
Я прежде всего христианин и подчиняюсь велениям Провидения; я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу.
Николай I
(Из воспоминаний П. Д. Киселёва)


На крещение великого князя Николая Павловича
Г. Р. Державин

Блаженная Россия!
Среди твоих чудес
От высоты святыя
Еще залог небес
Прими и веселися,
Сугубым блеском осветися!

Се ныне дух Господень
На отрока сошел;
Прекрасен, благороден
И, как заря, расцвел
Он в пеленах лучами:
Дитя равняется с царями.

Родителям по крови,
По сану – исполин;
По благости, любови,
Полсвета властелин:
Он будет, будет славен,
Душой Екатерине равен.


1796

Екатерина II – Ф.-М. Гримму

25 июня 1796
Объявляю козлу отпущения1, что сегодня, в три часа утра, мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого великана[1]. Прощайте, будьте здоровы. Если он будет так продолжать, братья выдут перед ним карлики.

2 июля 1796
В воскресенье крестины великана Николая; он совершенно здоров. <..>

5 июля
Великан Николай поминутно просит есть, так что вот уже три дня, как его стали кормить кашкой; это неслыханное дело для ребенка, которому всего неделя. У нянек просто руки опускаются от удивления; если так будет продолжаться, придется к шести неделям отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза, а голову держит прямо и поворачивает не хуже моего.

Воспоминания о младенческих годах
Николай I

Всем известно, кто был мой отец и кто моя мать; я могу только прибавить, что родился 25 июня стар[ого] ст[иля] 1796 г. в Царском Селе.
Говорят, мое рождение доставило большое удовольствие, так как оно явилось после рождения шести сестер подряд и в то время, когда родители мои перенесли чувствительный удар вследствие несостоявшегося бракосочетания старшей из моих сестер Александры с королем шведским Густавом-Адольфом, тем самым, которого впоследствии так жестоко преследовала судьба, лишив его даже престола и наследия его предков; она обрекла его на прозябание без пристанища, скитание из города в город, нигде не позволяя остановиться надолго, и разлучила с женой и детьми1.
Причиной этого несостоявшегося брака было, говорят, упрямство короля, который ни за что не хотел согласиться на то, чтобы сестра моя имела при себе православную часовню, а также неумелость графа Моркова, которому было поручено составление брачного договора и который, желая устранить это затруднение, откладывал существенный пункт договора до последнего момента — пункт, который, как это ему было известно, положительно отвергался королем и без соблюдения которого императрица Екатерина не желала согласиться на брак: это было как почти основной закон нашего дома. Это было очень жестоким ударом для самолюбия императрицы. Сестра моя была уже причесана, все подруги ее были в сборе — ожидали лишь жениха, — когда пришлось все это остановить и распоряжения отменить. Все, которые были этому свидетелями, говорят, что это событие чуть не стоило жизни императрице, с которой приключилось потрясение, или апоплексический удар, от которого она уже более не могла оправиться.
Я родился и думаю, что рождение мое было последним счастливым событием, ею испытанным; она желала иметь внука, — я был, говорят, большой и здоровый ребенок, она меня благословила, сказав при этом: «Экий богатырь». Слабое состояние ее здоровья не позволяло ей лично участвовать в обряде крещения; она присутствовала при крестинах, помещаясь на хорах придворной церкви Царского Села. Государь, тогда еще великий князь Александр, и сестра моя Александра были моими восприемниками.
С давних пор существовал обычай определять к каждому из нас по англичанке в качестве няньки и нескольких дам, долженствовавших по очереди находиться при наших кроватях в течение всего первого года. При мне была назначена состоять мисс Лайон, шотландка, взятая от генеральши Чичериной; г[оспо]жи Синицына и Панаева состояли при ночных дежурствах; и не более и не менее как четыре горничных для услуг, кроме кормилицы — крестьянки Московской Славянки.
Императрица Екатерина скончалась 6 ноября того же года; при ее жизни все мои братья и сестры всюду неотлучно за нею следовали; таким образом мы, разлученные с отцом и матерью, мои сестры и я, оставались на попечении графини Ливен, уважаемой и прекрасной женщины, которая была всегда образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям и которую мы страшно любили. Мой отец по вступлении на престол утвердил ее в этой должности, которую она и исполняла с примерным усердием. Обязанности ее при жизни императрицы были тем более тяжелыми, что отношения между сыном и матерью были часто натянутыми и она, постоянно находясь между обеими сторонами, только благодаря своей незыблемой прямоте и доверию, которое она этим внушала, умела всегда выходить с честью из этого трудного положения.
6 ноября отец удостоил зачислить меня в Конную гвардию, зачислив моих братьев во 2-й и 3-й гвардейские полки. По возвращении в 1799 г. из Итальянского похода брат мой Константин был переведен в Конную гвардию, а я получил вместо него 3-й гвардейский полк, который с тех пор навсегда и сохранил2. Впечатление, которое на меня произвело это известие, было столь сильно, что оставило в памяти моей живой след о том, каким образом я об этом узнал и сколь мало я в то время был польщен этим назначением. Это было в Павловске, я ожидал моего отца в нижней комнате; он возвращался, я пошел к нему навстречу к калитке малого сада у балкона; он отворил калитку и, сняв шляпу, сказал: «Поздравляю, Николаша, с новым полком, я тебя перевел из Конной гвардии в Измайловский полк, в обмен с братом».
Я об этом упоминаю лишь для того, чтобы показать, насколько то, что льстит или оскорбляет, оставляет в раннем возрасте глубокое впечатление — мне в ту пору было едва три года!
Вскоре после кончины императрицы Екатерины ко мне приставили в виде старшей госпожу Адлерберг, вдову полковника, урожденную Багговут. Во время коронования государя и путешествий, как предшествующего, так и последующего, сестра моя Анна и я, так как были слишком малы, чтобы сопутствовать государю, были оставлены в Петербурге под присмотром обер-шенка Загряжского. Одновременно с сестрою Анною же нам была привита оспа, что по тогдашним временам представлялось событием необычайной важности, как совсем в обиходе незнакомое3. Оспа у меня была слабая, у сестры же она была сильнее, но мало оставила следов.
Одновременно с нами также привили оспу сыну и единственной дочери госпожи Адлерберг, сыну Панаева и еще нескольким детям. Это происходило в Зимнем дворце; некоторое время спустя, ввиду того, что в то время переезжали в Павловск, мы были отделены от прочих и помещены с сестрою в доме Плещеева. Михаил, родившийся 28 января 1798 года, находился в то время сперва в Мраморном дворце с Дурновым, а впоследствии в Царском Селе.
Когда мы поправились, нас взяли в Зимний дворец, и я был помещен в верхнем этаже, над комнатами государя, близ малого садика. События того времени сохранились весьма смутно в моей памяти, и я могу перечислить их лишь без соблюдения последовательности. Так, помню, что видел шведского короля, вышеназванного Густава-Адольфа, в Зимнем дворце, в прежней голубой комнате моей матушки; он мне подарил фарфоровую тарелку с фруктами из бисквита[2]. В другой раз помню, что был в Зимнем дворце, в комнате моего отца, где видел католических священников в белых одеяниях или куртках и страшно их испугался. Припоминаю свадьбу моей сестры Александры в Гатчине с эрцгерцогом австрийским, ожидавшим начала церемонии в спальне моей матушки. Императрица, в то время еще великая княгиня, Елизавета возила меня на шлейфе своего платья4.
Во время венчания по православному обряду меня посадили в кресло на хорах; раздавшийся пушечный выстрел меня сильно испугал, и меня унесли; во время католического венчания, происходившего в большом верхнем зале, престол был устроен на камине. Мне помнится, что я видел желтые сапоги гусар венгерской дворянской гвардии. У меня еще сохранилось в памяти смутное представление о лагере Финляндской дивизии, пришедшей на осенние маневры в Гатчину; стрелки были поставлены на передовые линии, в лесу; я был этим поражен так же, как и всем порядком тогдашнего лагеря. Помню также, как несли первые штандарты кавалеров Мальтийской гвардии. То были серебряные орлы, державшие с помощью цепочек малиновую полосу материи с серебряным на ней крестом ордена Св. Иоанна. Во время происходившего на гатчинском дворе парада отец, бывший на коне, поставил меня к себе на ногу. Однажды, когда я был испуган шумом пикета Конной гвардии, стоявшего в прихожей моей матери в Зимнем дворце, отец мой, проходивший в это время, взял меня на руки и заставил перецеловать весь караул.
Пока я числился в Конной гвардии, я носил курточку и панталоны сперва вишневого цвета, потом оранжевого и наконец красного, согласно различным переменам в цветах парадной формы полка. Звезда св. Андрея5 и крестик св. Иоанна были пришиты к платью; при парадной форме — лента под курточкой, а иногда — супервест св. Иоанна6 из золотой парчи с серебряным крестом под обыкновенной детской курточкой.
Отец мой нас нежно любил; однажды, когда мы приехали к нему в Павловск, к малому саду, я увидел его, идущего ко мне навстречу, со знаменем у пояса, как тогда его носили, он мне его подарил; другой раз обер-шталмейстер граф Ростопчин от имени отца подарил мне маленькую золоченую коляску с парою шотландских вороных лошадок и жокеем.
В это время я познакомился с детьми госпожи Адлерберг: дочь ее, Юлия, была 8 годами старше меня, а сыну ее, Эдуарду, было тогда пять лет. Я шел по Зимнему дворцу к моей матушке и там увидел маленького мальчика, поднимавшегося по лестнице на антресоли, которые вели из библиотеки. Мне хотелось с ним поиграть, но меня заставили продолжать путь; в слезах пришел я к матушке, которая пожелала узнать причину моего плача; приводят маленького Эдуарда, и наша 25-летняя дружба зародилась в это время. Сестра моя в то же время нашла в лице Юлии подругу, которая 25 лет спустя должна была сделаться гувернанткой моей старшей дочери.
Образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, за исключением этикета, которому тогда придавали необычайную важность. С момента рождения каждого ребенка к нему приставляли английскую бонну, двух дам для ночного дежурства, четырех нянек или горничных, кормилицу, двух камердинеров, двух камер-лакеев, восемь лакеев и восемь истопников. Во время церемоний крещения вся женская прислуга была одета в фижмы и платья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Представьте себе странную и затянутую в корсет до удушия. Тем не менее это находили необходимым. Лишь только отец мой, при рождении Михаила, освободил этих несчастных от этой смешной пытки. Только в течение первого года дежурные дамы находились ночью при детской кровати, чередуясь между собою, — позднее они оставались лишь в течение дня — ночью же присутствовали лишь няньки с одной горничной.
Когда нас возили на прогулку в экипаже (что при жизни императрицы никогда не случалось без предварительного разрешения самой императрицы, после же ее смерти — с дозволения графини Ливен), то мы обыкновенно выезжали в полдень, моя сестра со мною вместе; впоследствии сестра выезжала одна, а Михаил и я катались вдвоем.
То были позолоченные шестиместные кареты, которым предшествовали два гвардейских гусара, позднее впереди ехали два вестовых в сопровождении конюшенного офицера с вестовым; два лакея сзади за каретой. В праздничные дни карета была в семь стекол, т. е. вся прозрачная, кроме спинки. Две англичанки с детьми на коленях занимали заднее сиденье, две дежурные дамы помещались против них. Когда госпожа Адлерберг была приставлена ко мне, то преимущественно она со мною выезжала, и с нею дежурная дама.
Ничто не делалось без разрешения графини Ливен, которая часто нас навещала. Обедали мы, будучи совсем маленькими, каждый отдельно, с нянькой, позднее же я обедал вместе с сестрою. Обыкновенно это давало повод к частым спорам между детьми и даже между англичанками из-за лучшего куска.
Спали мы на железных кроватях, которые были окружены обычной занавеской; занавески эти, так же как и покрышки кроватей, были из белого канифаса и держались на железных треугольниках таким образом, что ребенку, стоя в кровати, едва представлялось возможным из нее выглядывать; два громадных валика из белой тафты лежали по обоим концам кроватей. Два волосяные матраса, обтянутые холстом, и третий матрас, обтянутый кожей, составляли самую постель; две подушки, набитые перьями; одеяло летом было из канифаса, а зимою — ватное из белой тафты. Полагался также белый бумажный ночной колпак, которого мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его уже в те времена. Ночной костюм, кроме длинной рубашки, наподобие женской, состоял из платья с полудлинными рукавами, застегивавшегося на спине и доходившего до шеи.
Скажу еще несколько слов о занимаемых нами помещениях в Царском Селе. Я помещался с самого дня моего рождения во флигеле, который в настоящее время занят лицеем, в комнате, находившейся против помещения покойной Александры, устроенной немного лет тому назад для императрицы. Брат мой помещался за мною с противоположной стороны. В Зимнем дворце я занимал все то же помещение, которое занимал император Александр до своей женитьбы. Оно состояло, если идти от Салтыковского подъезда, из большой прихожей, зала с балконом посередине над подъездом и антресолей в глубине, полукруглое окно которых выходило в самое зало. Зало это было оштукатурено, и в нем находились только античные позолоченные стулья да занавеси из малиновой камки. Зало это, или гостиная, предназначалась, в сущности, для игр; комната эта, пока я не научился ходить, была обтянута в нижней части стен, так же как и самый пол, стегаными шерстяными подушками зеленого цвета; позднее эти подушки были сняты. Стены были покрыты белой камкой с большими разводами и изображениями зверей, стулья — с позолотой, обитые такой же материей, в глубине стоял такой же диван с маленьким полукруглым столом — маркетри; две громадных круглых печи в глубине занимали два угла, между окнами помещался стол белого мрамора с позолоченными ножками.
Затем следовала спальня, в глубине которой находился альков; эта часть помещения, украшенная колоннами из искусственного мрамора, была приурочена к помещению в ней кровати, но там я не спал, так как находили, что было слишком жарко от двух печей, которые занимали оба угла; напротив двух других, у алькова, крайне узкого, находились два дивана, упиравшиеся в печи; два шкафа в стене алькова помещались в двух углах напротив печей, а рядом со шкафом, стоящим с правой стороны, находилась узкая, одностворчатая дверь, которая вела к известному месту.
Комната была оштукатурена, с богатыми живописью фресками в античном вкусе по золоченому фону; такой же был и карниз; паркет великолепного рисунка был сделан из пальмового, розового, красного, черного и другого дерева, в некоторых местах сильно попорченный ружейными прикладами и эспантонами моих старших братьев, — изъян, который Михаил и я с тех пор старались еще усугубить, свалив, конечно, все это на наших братьев. Два больших трюмо стояли одно против другого, одно из них помещалось между двумя окнами этой комнаты, другое же находилось между двумя арками алькова. В комнате стоял лишь античный позолоченный диван, крытый зеленой камкой с ярко-зелеными разводами, и огромные стулья со съемными пуховыми подушками. Диваном, крытым подобной же материей и помещавшимся у левой стены, пользовалась англичанка; перед диваном находился маленький полукруглый столик, украшенный деревянной мозаикой. Два наброска, писанные масляными красками, «Александр у Апеллеса» и тот же «Александр, отвергающий подаваемый ему воином шлем с водой», висели на боковых стенах, один против другого.
Налево под ним находился рисунок карандашом моей матери: белая ваза, а под ним миниатюрный портрет моего отца. Между окнами помещались белый мраморный стол на ножке из красного дерева, а треугольный красного дерева стол в левом углу комнаты предназначался для образов; существовал обычай, и я его сохранил для моих детей, что императрица дарила каждому новорожденному икону его святого, сделанную по росту ребенка в день его рождения. За этой комнатой следовала другая, узенькая, в одно окно, по стенам которой стояли большие красного дерева шкафы; в них в прежнее время помещались книги императора Александра, а самая комната служила ему кабинетом; в глубине этой комнаты находилась лестница…
Маленькая одностворчатая дверь вблизи этой лестницы вела в другую, сходную с ней по размерам, комнату, оканчивающуюся большою стеклянною дверью; эти две комнаты предназначались: первая — для дежурной горничной, позднее для хранения халатов, а вторая была отведена для остальных служащих; для хранения вещей прислуга имела маленькую каморку под этими деревянными лестницами, которые вели к тем же антресолям, как и другая лестница; эти антресоли были расположены над обеими комнатами и находились под помещением госпожи Адлерберг; в них моя англичанка занимала одну часть, а госпожа Адлерберг — другую.
Нас часто посещали доктора: господин Роджерсон, англичанин, доктор императрицы, господин Рюль, доктор моего отца, господин Блок, другой его доктор, господин Росберг, хирург, господин Эйнброт и доктор Голлидей, который нам привил оспу.
Говоря о свадьбе моей сестры Александры, я забыл сказать, что смутно вспоминаю мое прощание с нею в ее комнатах в Гатчине, но не могу припомнить ни ее вида, ни ее лица, с трудом представляю себе лицо моей сестры Елены. То же самое могу сказать и относительно великой княгини Анны7, первой супруги брата моего Константина, которую припоминаю тоже лишь в редких случаях; так, помню ее во время спуска кораблей «Благодать» и «Св. Анна», из коих спуск первого не удался — событие, наделавшее в то время много шума, в особенности же в моих ушах8. Нас поместили у императрицы Елизаветы. Бастион Адмиралтейской крепости находился тогда как раз под ее окнами, и когда раздался пушечный выстрел, я с криком бросился на диван; великая княгиня Анна старалась насколько возможно меня успокоить. Видел я ее [и] на вечере у моей матушки в голубой комнате; я стоял тогда за ее карточным столом. Это было в один из вечеров, когда мой отец, проходивший всегда через спальню, дверь которой Кутайсов ему открывал изнутри, дал мне пачку гравюр, которую он держал под мышкою; гравюры эти представляли нашу армию в прежней форме; фигуры были такие же, как они изображены в коллекции прусской армии времен Фридриха П.
Одно из последних событий этой эпохи, воспоминание о котором будет для меня всегда драгоценным, это удивительное обстоятельство, при котором я познакомился со знаменитым Суворовым. Я находился в Зимнем дворце, в библиотеке моей матери, где увидел оригинальную фигуру, покрытую орденами, которых я не знал; эта личность меня поразила. Я его осыпал множеством вопросов по этому поводу; он стал передо мной на колени и имел терпение мне все показать и объяснить. Я видел его потом несколько раз во дворе дворца на парадах, следующим за моим отцом, который шел во главе Конной гвардии. Это повторялось моим отцом каждый день. По окончании парада мой отец свертывал знамя собственноручно. Я помню также несколько неудавшихся парадов. Мой отец несколько раз заставлял проходить неудачно парадировавшую гвардию.
Одно лето мы провели некоторое время в Царском Селе. Помню парад там и учение на дворе. Под колоннадой близ аркад находился артиллерийский пикет, который шел в караул под начальством офицера; я помню, что присутствовал при его смене; одна батарея была расположена близ спуска к озеру. Как мне кажется, именно в это время скончалась маленькая великая княжна Мария Александровна в новом дворце[3]; я был у нее перед ее смертью один или два раза. Я припоминаю парад Семеновскому полку во время моего пребывания в Петергофе и происшедший от удара молнии взрыв порохового погреба в Кронштадте. Я находился в портретной комнате близ балкона, когда произошел взрыв.
Надо думать, что чувство страха или схожее с ним чувство почитания, внушаемое моим отцом женщинам, нас окружавшим, было очень сильно, если память об этом сохранилась во мне до настоящего времени; хотя, как я уже говорил, мы очень любили отца и обращение его с нами было крайне доброе и ласковое, так что впечатление об этом могло быть мне внушено только тем, что я слышал и видел от нас окружавших.
Я не помню времени переезда моего отца в Михайловский дворец, отъезд же нас, детей, последовал несколькими неделями позже, так как наши помещения не были еще окончены. Когда нас туда перевезли, то поместили временно всех вместе, в четвертом этаже, в анфиладе комнат, находившихся не на одинаковом уровне; довольно крутые лестницы вели из одной комнаты в другую. Отец часто приходил нас проведывать, и я очень хорошо помню, что он был чрезвычайно весел. Сестры мои жили рядом с нами, и мы то и дело играли и катались по всем комнатам и лестницам в санях, т. е. на опрокинутых креслах; даже моя матушка принимала участие в этих играх.
Наше помещение находилось над апартаментами отца, рядом с церковью; смежная комната была занята англичанкою Михаила; затем следовала спальня, потом комната брата, столовая была общая, моя спальня соответствовала спальне отца и находилась непосредственно над нею; потом шла угловая круглая комната, занятая сестрою Анною, за нами помещались сестры; за моей спальней находилась темная витая лестница, спускавшаяся в помещение отца. Помню, что всюду было очень сыро и что на подоконники клали свежеиспеченный хлеб, чтобы уменьшить сырость. Всем было очень скверно, и каждый сожалел о своем прежнем помещении, всюду слышались сожаления о старом Зимнем дворце.
Само собою разумеется, что все это говорилось шепотом и между собою, но детские уши часто умеют слышать то, чего им знать не следует, и слышат лучше, чем это предполагают. Я помню, что тогда говорили об отводе Зимнего дворца под казарму; это возмущало нас, детей, более всего на свете.
Мы спускались регулярно к отцу в то время, когда он причесывался; это происходило в собственной его опочивальне; он тогда бывал в белом шлафроке и сидел в простенке между окнами. Мой старый Китаев, в форме камер-гусара, был его парикмахером, — он ему завивал букли. Нас, т. е. меня, Михаила и Анну, впускали в комнату, с нашими англичанками, и отец с удовольствием нами любовался, когда мы играли на ковре, покрывавшем пол этой комнаты.
Как только прическа была окончена, Китаев с шумом закрывал жестяную крышку от пудреницы, помещавшейся близ стула, на котором сидел мой отец, и стул этот отодвигался к камину; это служило сигналом камердинерам, чтобы войти в комнату и его одевать, а нам — чтобы отправляться к матушке; там мы оставались некоторое время, играя перед большим трюмо, стоявшим между окнами, или же нас посылали играть в парадные комнаты; серебряная балюстрада, украшающая придворную церковь и в прежнее время окружавшая кровати большой опочивальни, была местом наших встреч, и ее-то мы по преимуществу и избирали для лазания по ней.
Однажды вечером был концерт в большой столовой; мы находились у матушки; мой отец уже ушел, и мы смотрели в замочную скважину, потом поднялись к себе и принялись за обычные игры. Михаил, которому было тогда три года, играл в углу один в стороне от нас; англичанки, удивленные тем, что он не принимает участия в наших играх, обратили на это внимание и задали ему вопрос: что он делает? Он не колеблясь отвечал: «Я хороню своего отца!» Как ни малозначащи должны были казаться такие слова в устах ребенка, они тем не менее испугали нянек. Ему, само собою разумеется, запретили эту игру, но он тем не менее продолжал ее, заменяя слово «отец» — «семеновским гренадером». На следующее утро моего отца не стало. То, что я здесь говорю, есть действительный факт.
События этого печального дня сохранились также в моей памяти, как смутный сон; я был разбужен и увидел перед собою графиню Ливен.
Когда меня одели, мы заметили в окно, на подъемном мосту под церковью, караулы, которых не было накануне; тут был весь Семеновский полк в крайне небрежном виде. Никто из нас не подозревал, что мы лишились отца; нас повели вниз к моей матушке, и вскоре оттуда мы отправились с нею, сестрами, Михаилом и графиней Ливен в Зимний дворец. Караул вышел во двор Михайловского дворца и отдал честь. Моя мать тотчас же заставила его молчать. Матушка моя лежала в глубине комнаты, когда вошел император Александр в сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова; он бросился перед матушкой на колени, и я до сих пор еще слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас увели. Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, наших деревянных лошадок, которых мы там забыли.

М. А. Корф
Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования
Рождение и первые двадцать лет жизни (1796–1817 гг.)

Предисловие
Уже давно сказано, что истории не могут писать современники. Под пером их она, смотря по личному положению, отношениям и чувствам каждого, вместо правдивости и беспристрастия почти всегда выходит или безусловным хвалебным гимном или ослепленною страстями и предубеждением хулою, панегириком или сатирою. Но собирание материалов для истории, напротив, должно лежать именно на обязанности современников, пока живет еще память событий и не исчезли их свидетели и деятели. <..> Так точно изволит смотреть на сей предмет государь император Александр Николаевич.
Как сын, преданный всеми чувствами сердца памяти незабвенного родителя, как истинный русский, благоговеющий перед великими воспоминаниями тридцатилетнего царствования императора Николая I, его величество признать изволил за благо приступить неотложно к труду, но не к истории этого тридцатилетия… а к собранию всех тех материалов, из которых история и биография некогда должны соорудиться — к спасению от истления в архивах и от человеческой забывчивости всего того, на чем будущий историк и биограф созиждут свой критический труд. Наше поколение не увидит и не оценит этого труда их, но наш труд положит основу будущему делу, а без основы нет здания. <..>
Период первый
Младенчество императора Николая I 1796–1801
<..> В сентябре того же 1795 года великая княгиня Мария Феодоровна, находившаяся тогда в Гатчине, почувствовала, что ей снова предназначено быть матерью. Если позволено разоблачать тайные, темные ощущения сердца человеческого, то не трудно указать, какие чувства преобладали в эту эпоху в ее супруге. Они были: 1) нелюбовь к императрице Екатерине, 2) враждебное чувство к Польше, которой последнее деление совершалось именно в это время, и 3) страсть к военным экзерцициям, которыми великий князь беспрерывно и, можно сказать, ежеминутно занимался тогда в Гатчине. Все эти три чувства должны были резко отразиться на характере будущего его сына[4].
Императрица Екатерина любила лично присутствовать при рождении своих внуков и внучек, и в дворцовых документах, рассказывающих о рождении великого князя Константина Павловича и великих княжон Марии, Екатерины и Анны Павловны именно упоминается, что за несколько минут до разрешения великой княгини Марии Феодоровны от бремени, императрице было доносимо о том, что время разрешения приближается, и она немедленно прибывала на половину ее высочества, где и оставалась до появления на свет младенца.
Вследствие ли усилившегося охлаждения императрицы к ее сыну, или от увеличившейся преклонности ее лет, только при рождении Николая Павловича, последнего из внуков, рожденных при ее жизни, было иначе.
Екатерина находилась тогда в Царском Селе, и туда же, ко времени предстоявшего разрешения, переехала великая княгиня Мария Феодоровна со своим супругом. <..> 25 июня 1796 года в 3 1/2 часа утра ее величеству дано было знать через присланного из комнат их высочеств камердинера, что великая княгиня скоро должна разрешиться от бремени; четверть часа спустя, в 3 3/4 утра, тот же камердинер явился с докладом, что Мария Феодоровна благополучно разрешилась сыном. Уже только по этому извещению императрица прибыла на половину своего сына и, в ее присутствии, духовник ее протоиерей Савва Исаев совершил молитву над новорожденным, которого нарекли небывалым в нашем царственном доме от времен Рюрика именем: Николай. Кому в то время дано было провидеть личную будущность младенца, столь далекого от престола, и начавшуюся в нем новую будущность для России!
О рождении великого князя было объявлено в Царском Селе пушечною пальбою и колокольным звоном, а в С.-Петербург послано известие с нарочным, лейб-гвардии Конного полка вахмистром Ивашенцовым.
Ранним утром того же дня родитель новорожденного один отслушал благодарственный молебен в царскосельской придворной церкви, а в 10 часов утра явились к нему с поздравлениями придворные особы, причем жалованы им к руке. Парадное молебствие, в присутствии императрицы и всего двора, было совершено в полдень; после чего всеми придворными чинами принесены поздравления самой императрице, которая также жаловала их к руке.
В Царскосельском дворце были: в тот же день парадный обед на 64 куверта[5], однако без пушечной пальбы, а 29 июня, в день тезоименитства великого князя Павла Петровича, большой бал для особ первых пяти классов, назначенный, по словам камер-фурьер-ского журнала, как для празднования сего тезоименитства, так и для принесения поздравления императрице и великому князю с рождением ему сына.
Крещение новорожденного совершилось 6 июля, в воскресенье. В повестках, разосланных по сему случаю, не было сказано, как обыкновенно, «таким-то особам съезжаться» и проч., но, после обычной формы: «Ее Императорское Величество Высочайше назначить соизволила быть крещению высоконоворожденного Великого Князя Николая Павловича сего июля 6-го…», прибавлено: «кто при оном крещении быть пожелает, первых пяти классов обоего пола особы должны быть в село Царское, дамы в русском, а кавалеры в обыкновенном цветном платье» и проч. Восприемниками от купели назначены были: великий князь Александр Павлович и великая княжна Александра Павловна.
Обряд крещения происходил со следующими церемониями.
6 июля, в 10-м часу по утру, при Царскосельском дворце и внутри его поставлен караул от одного только лейб-гвардии Преображенского полка: в гренадерском уборе, с белым знаменем, так что не было даже кавалергардского караула, который в то время постоянно ставился у дверей Лионской комнаты.
В половине 12-го часа их высочества великие князья Александр и Константин Павловичи с супругами, великие княжны Александра, Елена, Екатерина и Мария Павловны, в преследовании штата своего и придворных кавалеров, пошли в придворную церковь. Вскоре потом императрица с великим князем цесаревичем в сопровождении придворных кавалеров пошла на половину великой княгини Марии Феодоровны и, оставив при входе в ее покой свою свиту, прошла через ту половину в церковь на хоры. Между тем, новорожденный из комнат своих был принесен в церковь на глазетовой подушке под покрывалом из белой кисеи с кружевом статс-дамою Ливен; по сторонам г[оспо]жи Ливен шли и подушки с покрывалом поддерживали: с правой стороны — обер-шталмейстер Нарышкин, с левой — генерал-аншеф граф Салтыков.
Крещение и миропомазание совершал духовник императрицы Савва Исаев. Во время крещения восприемник и восприемница стояли против купели, а между ними стояла и держала младенца статс-дама Ливен с своими двумя ассистентами. Согласно обычаям нашим, отца новорожденного в это время не было в церкви, он прибыл на хоры уже по совершении обряда крещения. Благодарственный молебен с коленопреклонением совершен: архиепископом казанским Амвросием, архиепископом псковским и рижским Иннокентием, епископом тверским и кашинским Иринеем, епископом вятским Амвросием, духовником ее величества и протоиереем Преображенского собора.
Перед окончанием молебна произведен троекратный (при дворцовой церкви) колокольный звон и сделан 101 пушечный выстрел с царскосельской батареи.
После окончания молебна и принесения их высочествам поздравления от духовенства и членов Синода (с жалованием их к руке) духовником императрицы отправлена соборне[6] Божественная литургия, во время которой великий князь Александр Павлович подносил новокрещенного брата своего к приобщению Святых Тайн, а перед окончанием литургии возложил на него знаки ордена Св. Андрея Первозванного, которые были поднесены обер-гофмейстером графом Безбородко, и, по возложении, оправлены великою княжною Александрою Павловною. По совершении литургии новокрещенный прежним порядком отнесен к родительнице и потом в свои покои.
В тот же день императрица и великий князь цесаревич принимали поздравления от всего двора, после чего был парадный обед на 174 особы, кончившийся в 2 часа пополудни. В продолжение стола в зале была итальянская вокальная и инструментальная музыка, с хором придворных певчих. Первый кубок пит императрицею за здоровье великого князя Николая Павловича, причем играли туш на трубах и литаврах и сделан 31 пушечный выстрел с царскосельской батареи. Вечером был придворный бал, продолжавшийся до 10-го часу, при обыкновенной камерной музыке.
По принятому при высочайшем дворе порядку великому князю Николаю Павловичу немедленно назначили свой особый штат, в который многие лица были избраны еще до его рождения. Они были следующие:
1) Статс-дама Шарлотта Карловна Ливен.
2) Три дамы, исполнявшие обязанности гувернанток: полковница Юлия Федоровна Адлерберг, подполковница Екатерина Синицына, надворная советница Екатерина Панаева.
3) Англичанка Евгения Васильевна Лайон (Jane Lyon) — нянька.
4) Кормилица Евфросинья Ершова, красносельская крестьянка.
5) Две камер-юнгферы: Ольга Никитина и Аграфена Черкасова.
6) Две камер-медхен: Пелагея Винокурова и Марья Перьмякова.
7) Два камердинера: Андрей Валуев и Борис Томасон.
Сверх того, при великом князе вскоре потом назначено состоять: лейб-медику доктору Беку, аптекарю Ганеману и зубному врачу Эбелингу.
Подробности сохранились о госпожах Ливен, Адлерберг и Лайон.
Муж статс-дамы Ливен (пожалованной уже во вдовстве, в 1799 году, ко дню Пасхи, в графини, а впоследствии в княгини) был генералом и киевским комендантом. Императрица Екатерина, издавна его знавшая, после его смерти определила его вдову к воспитанию своих внучек, а потом и великого князя Николая Павловича — до семилетнего их возраста. Будучи женщиной чрезвычайно доброй и умной, она не имела, однако же, высшего образования и даже не могла свободно и правильно изъясняться ни на каком языке.
Юлия Федоровна Багговут, сестра известного нашего генерала, павшего впоследствии в кампании 1812 года, вышла за полковника и командира Выборгского мушкетерского полка Адлерберга. Стоя с полком своим в Выборге, муж ее и сама она имели случай близко познакомиться с доверенным секретарем великого князя Павла Петровича, бароном Николаи, владевшим под Выборгом известною мызою Монрепо. Когда, по смерти полковника Адлерберга, вдова его с двумя детьми (граф Владимир Федорович и графиня Юлия Федоровна Баранова) остались без всякого состояния, то барон Николаи рекомендовал ее ко двору, и она в 1797 году была принята гувернанткою к Николаю Павловичу, а впоследствии ее попечениям, вместе с другими гувернантками, доверен был и Михаил Павлович. В 1802 году она пожалована именным указом в генеральши, награждена орденом Св. Екатерины 2-й степени и назначена начальницею Воспитательного общества благородных девиц (Смольного монастыря), в каковом звании, удостоенная особенного благорасположения императрицы Марии Феодоровны и всего императорского дома и окруженная всеобщим уважением, она оставалась до своей кончины, быв до того пожалована и в статс-дамы и орденом Св. Екатерины 1-й степени.
Наконец, англичанка, как ее официально называли (или, точнее, шотландка), Евгения Лайон (впоследствии по замужеству Вечеслова) была дочь лепного мастера, вызванного в Россию в числе других художников императрицею Екатериною!!.<..>
Во время детства своего Николай Павлович много раз слышал… рассказы об ужасах и жестокостях, происходивших в 1794 году в Варшаве[7], и геройстве своей, в то время 17-ти или 18-тилетней, няни. Впоследствии, будучи уже императором и видаясь иногда с нею, он много раз говаривал, что от нее наследовал свою ненависть к полякам и что чувство это укоренилось в нем со времени тех рассказов, которые он слышал от нее в первые годы своей жизни.
Характер мисс Лайон был необыкновенно смелый, решительный, прямой и благородный. В те семь лет, которые она провела в пестовании великого князя, ей не раз случалось поступать наперекор приказаниям не только гувернанток и графини Ливен, но даже самой императрицы Марии Феодоровны. Таким образом, во время болезней своего питомца, когда ее пугал какой-нибудь неожиданный поворот недуга, она вдруг решалась изменить предписания докторов и взяв на одну себя всю ответственность, не предваряя о том ни одну из приставленных дам, смело действовать по внушению своего инстинкта и некоторых медицинских познаний[8]. Последствия ни разу не вышли дурные, и хотя вначале Лайон получала выговоры за отважность ее поступков, но она не теряла доверенности императрицы, потому что сделанное или предпринятое ею оказывалось всегда хорошо и полезно. Она была весьма вспыльчива и, как большая часть вспыльчивых натур, необыкновенно добра. Привязанность к августейшему воспитаннику доходила в ней до страсти, до фанатизма, которые она сохранила по конец жизни. Лайон, между прочим, до последних дней своих гордилась тем, что [она] хотя и англичанка, первая учила великого князя произносить русские молитвы — «Отче наш» и «Богородицу», — первая также учила его складывать персты для крестного знамения.
Николай Павлович, с самых ранних лет жизни пламенно привязанный к своей няне, — таков он был и во всех прочих душевных своих привязанностях, — сохранил ей свое уважение и воспоминание прежних чувств до самого ее конца.
Нередко он навещал ее в Аничковском дворце, где ей государем после вдовства дана была квартира, и даже удостаивал иногда кушать у ней чай со всем августейшим своим семейством.
Не дозволено ли предполагать, что в первые годы существования младенца — великого князя, когда все чувства, впечатления, антипатии воспринимаются ребенком бессознательно, между ним и его нянею существовала глубочайшая родственность натур, и что геройская, рыцарски-благородная, смелая и открытая натура этой няни-львицы (Lyon, каламбур самого императора Николая) была не без сильного и счастливого влияния на питание и укрепление, в его существеннейших элементах, характера русского орла-богатыря?
Кончина императрицы Екатерины последовала, как известно, менее чем через полгода после рождения Николая Павловича. В это время она почти каждый день навещала его, подобно тому, как делывала то и после рождения прочих внуков и внучек своих.
Великий князь Павел Петрович и супруга его наблюдали то же самое; но с восшествием их на престол этот порядок несколько изменился. Императрица Мария Феодоровна продолжала, как видно из камер-фурьерских журналов, ежедневно ходить на половину малолетнего великого князя, исключая, однако ж, тех дней, когда какой-нибудь особенный праздничный случай препятствовал ей в том, требуя ее присутствия при празднествах или придворных церемониях. Но император Павел приходил на ту половину реже своей супруги и уже отнюдь не всякий день. Обыкновенно эти посещения делались вечером, после раннего тогдашнего обеда (никогда не кончавшегося позже 2-х часов или 3-х), в промежуток времени между 7-ми 9-м часом. Императрица оставалась всегда недолго, минут десять или четверть часа, — очень редко больше; иногда она заходила навестить своего сына, в случае невозможности выбрать другое время, после куртага[9], и тогда посещение бывало еще короче, потому что императрица спешила к ужину, на котором присутствовала вся императорская фамилия, и который бывал в 9-м часу. Император всегда приходил совершенно один и почти всегда после ухода своей супруги; только однажды (10 февраля 1797 г.) он навестил своего сына в сопровождении генерал– и флигель-адъютантов.
Когда для торжества коронации (5 апреля 1797) вся императорская фамилия отправилась в Москву, то в Петербурге остались одни только малолетние: Анна Павловна и Николай Павлович; но по возвращении императрицы их повезли немедленно в Павловск, к их родительнице (8 мая), а оттуда в Гатчину (27 мая), и со времени этого небольшого путешествия великий князь уже всегда проводил половину года, вместе с остальными членами царской фамилии, за городом: в Павловске, Гатчине или Петергофе[10].
7 ноября 1796 года Николай Павлович был назначен шефом лейб-гвардии Конного полка, первому батальону коего присвоено его имя, и, в звании полковника, уже получил за сентябрьскую треть 1796 года и первое свое жалованье (1105 руб.).
В приходо-расходных книгах 1797 года находится известие, что в ноябре месяце, в числе прочих вещей, куплено для великого князя 20 аршин андреевских лент и 5 аршин лент Мальтийского ордена, которые, конечно, и были надеваемы малютке, особенно последние, вследствие пристрастия императора Павла к Мальтийскому ордену и его орденским знакам.
Должно предполагать, что великого князя Николая Павловича начали выносить на воздух с первых месяцев его жизни, не прекращая сего и в зимнее время, потому что в январе 1797 года в приходо-расходных книгах встречаются следующие статьи, сделанные портным Петерсоном в сентябрьской трети 1796 года: «шуба, атласная розовая на собольем меху, две рацеморовые[11] черные на горностаевом меху, — на тафтяной подкладке; две шапочки венгерские, рацеморовые черновые, с собольими околышками». Эти самые шубы, или другие подобные же, имели весьма богатые украшения: в мае месяце 1797 года заплачен счет бахромщицы Гофштеттер за сделание золотого прибора с блестками к шубе. В ноябре того же года упоминается еще о двух шубах: голубой и розовой атласных, на собольем и горностаевом меху, с такою же опушкою и о трех шапках атласных тех же цветов на горностаевом и собольем меху. Что касается до прочей одежды, то она состояла из канифасных платьев, сюртуков: розового атласного, черного рацеморового, голубого гродетурового, пунцового, поплинного с шелковыми кистями; из платья камлотового алого, халата тафтяного розового. В июне 1797 года в первый раз упоминается об одной паре сапогов, о башмаках кожаных английских и о белых бумажных чулках. Кушаки по платью были из лент разных цветов, и летом ношены соломенные шляпки (некоторые обшитые черною тафтою). Сверх того, на великого князя шло немало кружев, как видно из сумм, уплачивавшихся с его половины кружевной кастелянше.
Обязанности представительства начались для великого князя весьма рано. Всего еще одного года и четырех месяцев он уже присутствовал и даже танцевал на придворном бале, в Гатчине, — этой любимой резиденции императора Павла, где в осень 1797 года праздники, балы, концерты[12] и увеселения всякого рода следовали одни за другими безостановочною чередою. На одном из таких балов, а именно 2 ноября (в понедельник) принял участие и малютка великий князь. «Бал (начавшийся в 7 1/4 часов вечера) открыла, — говорит камер-фурьерский журнал, — императрица Мария Феодоровна польским[13] с великим князем Александром Павловичем, между тем также танцевать изволил великий князь Николай Павлович с великою княжною Анною Павловною».
На парадном выходе великий князь Николай Павлович впервые присутствовал одного года и четырех месяцев, а именно 2 февраля (вторник) 1798 года в Зимнем дворце, по случаю принесения поздравлений императору с рождением младшего его сына Михаила Павловича, родившегося 28 января того же года.
В день крестин Михаила Павловича, 6 февраля, брат его во второй раз участвовал в парадной придворной церемонии. При торжественном выходе в церковь новорожденный был несен статс-дамою графинею Ливен, с поддерживанием подушки двумя фельдмаршалами: князем Репниным и графом Салтыковым, а непосредственно перед ними находился в процессии великий князь Николай Павлович, следуя за находившимися позади императора великими князьями Александром и Константином Павловичами и их супругами.
20 марта того же 1798 года посол мальтийский, граф Литта, на парадной аудиенции поднес императору Павлу для великого князя Николая Павловича Мальтийский крест, который с соблюдением особенных церемоний тут же был отнесен в покои великого князя.
Между тем, еще с половины предшедшего 1797 года императрица Мария Феодоровна прекратила ежедневные посещения к своему сыну. Он настолько подрос, что ему более не опасна была перемена воздуха, и потому уже его самого всякий день приносили или привозили к императрице; для последнего служила колясочка, обшитая зеленой тафтой, с такой же бахромой и с вызолоченными металлическими частями. Несколько позже была также в употреблении небольшая комнатная карета, обитая зеленым бархатом, золотым гасом и сафьяном и вызолоченная.
С этих пор свидания великого князя с его родителями происходили уже не по одному, а по два раза в день: один раз утром, в весьма, впрочем, неопределенное время, в промежутки от 8 и до 12 часов, а другой раз вечером, также в неопределенные часы, между 6-м и 9-м часом. Держали великого князя в покоях императрицы полчаса, иногда час, иногда даже (по вечерам) два часа, смотря по тому, была ли императрица свободна и оставалась ли она у себя в апартаментах, или должна была присутствовать на бале, либо на представлении в Эрмитажном театре и т. д. Император, великие князья, великие княжны обыкновенно проводили время у императрицы вечером, до начала бала, театра или другой придворной церемонии, а иногда, в простые дни, оставались тут до ужина; с утренних и вечерних посещений у императрицы, где Николай Павлович встречался с своими братьями, сестрами и невестками и играл с ними, он возвращался в свои покои нередко в одной колясочке с великою княжною Анною Павловною, которая была старше его только полутора годами, впоследствии же — с великим князем Михаилом Павловичем.
В начале 1797 года и в первой половине 1798 года посещения эти были весьма постоянны и регулярны; но потом встречается в камер-фурьерских журналах все более и более пробелов в этом отношении. Великого князя приносят или привозят к императрице уже не с прежнею точностию, так что весьма часто упоминается об одном только посещении в день (больше вечером), а иногда проходит даже по нескольку дней без посещения императрицы ее детьми.
В мае 1798 года император Павел уезжал на пять недель в Москву, и в течение этого времени пробелы встречаются чаще прежнего, так что, в общей сложности, от 5 мая по 1 июня (время отъезда императрицы в С.-Петербург), Николай Павлович провел со своею родительницею не более 6 или 7 часов. Под конец того же года посещения становятся еще реже, так что, например, в продолжение всего ноября императрица видела своего сына не более 14 или 15 раз, и то на недолгое время.
Вообще говоря, по сохранившимся преданиям, императрица Мария Феодоровна, этот воплощенный ангел доброты и милосердия, в младенческом возрасте своих детей была с ними довольно холодна и суха, находясь сама в то время в полном цвете лет и быв, как по вкусу, так и по обязанностям своего сана, развлечена многочисленными увеселениями и придворными пышностями, не всегда оставлявшими досуг для попечений материнской заботливости. Но после минования первых лет молодости и увлечений величия, нежная и добрая душа ее возвратилась к исполнению обязанностей матери, и, оставшись во вдовстве, она вся предалась надзору за воспитанием двух младших своих сыновей; может быть даже так — мы увидим это ниже, — что заботливость ее перешла меру необходимости.
Император Павел, напротив того, страстно любил малолетних детей своих, особенно Николая. Когда только являлся досуг, он играл с ними и забавлял их как отец семейства в частном быту. Великих князей Николая и Михаила Павловичей он обыкновенно называл «мои барашки», «мои овечки» и ласкал их весьма нежно, что никогда не делала их мать. Точно так же, в то время как императрица обходилась довольно высокомерно и холодно с лицами, находящимися при младших ее детях, строго заставляя их соблюдать в своем присутствии придворный этикет, который вообще столько любила, император, совсем иначе обращаясь с этими лицами, значительно ослаблял в их пользу этот придворный этикет, во всех других случаях и им строго наблюдавшийся. Таким образом, он дозволял нянюшке не только при себе садиться, держа великого князя на руках, но и весьма свободно с собою разговаривать; нередко нагибался сам, чтобы достать с полу какую-нибудь игрушку или вещь, выроненную ребенком или нянею, которой тогдашние робронды, прически, перья и фижмы были и без того уже значительною помехою во всяком свободном движении.
Императрица, с своей стороны, не обращая ни малейшего внимания на эти неудобства и маленькие мученья няни или гувернанток, никогда не удостаивала их ни малейшего смягчения в чопорном этикете тогдашнего времени, а так как этот этикет простирался и на членов императорской фамилии, то Николай и Михаил Павловичи в первые годы детства находились с своею августейшею матерью в отношениях церемонности и холодной учтивости и даже боязни; отношения же сердечные, и притом самые теплые, наступили для них лишь впоследствии, в лета отрочества и юношества.
Любопытно заметить, что в 1798 году, когда великий князь Николай Павлович начал ходить, большая часть его одежд была красного цвета[14]. Из приведенных выше сведений о костюмах 1796 и 1797 годов мы видели, что они делались разных цветов, преимущественно нежных (розового и голубого); теперь же все почти, кроме редких исключений, упоминаются красного цвета. Так, например, в числе новых статей, приобретенных в 1798 году для великого князя, находятся: 50 аршин кушачных лент алых, два платья алых, сюртук тафтяной алый, два платья пунсовых. Только легкие платья были все белые канифасные, а верхние выходные — темного цвета, большею частью зеленого (гродетуровый зеленый сюртук, гроденаплевый зеленый сюртук, тафтяной зеленый сюртук и проч.). Одна лишь шуба была сделана розовая. Упомянем еще, что с 1798 года великий князь начал носить шелковые чулки (белые).
Из предметов, служивших к увеселению Николая Павловича, раньше всех прочих упоминается о маленьком фортепиано (красного дерева) и о гармонике, купленных в конце января или начале февраля 1798 года у Февриера, первого в то время фортепианного мастера в С.-Петербурге. Вероятно, кроме гувернанток великого князя забавляли музыкою и великие княгини, его невестки, и великие княжны, его сестры, которые все немало занимались этим искусством. Из игрушек у него раньше всех других было в руках — деревянное ружье, купленное ему (за 1 р. 50 к.) в августе 1798 года; в феврале 1799 года придворный лакей Перфильев поднес разные чучелы птиц, сделанные в трех рамках; в ноябре того же года сделаны для великого князя маленькие детские литавры (заплачено 60 руб.); в декабре куплено четыре деревянных шпаги (по 60 к.); в августе 1800 года — шесть деревянных шпаг (по 50 к.), а в сентябре того же года выдано мисс Лайон 600 р. за выписанные из Англии разные игрушки, поднесенные ею великому князю. В числе последних находилось несколько механических, весьма замысловатых игрушек с движением, сделанных братом мисс Лайон, который сам их вытачивал и устраивал (слышано от дочери г[оспо]жи Вечесловой, урожденной Лайон). Сверх того, для забавы великого князя служила пара канареек, купленных в апреле 1800 года, но, вероятно, еще более [забавна была] их комнатная собачка, поднесенная ему конюшенным капитаном Гавриленковым в марте 1799 года. Для нее сделан был ошейник с замочком[15]. Подносимы были также в то время великому князю от разных лиц книги и эстампы, но какие — не объяснено. (Между прочим, графине Бальмен за поднесенные ею книги было выдано 1000 руб., а мисс Лайон за две французские книги с 100 эстампами — 200 рублей.)
В апреле 1799 года великий князь выздоровел благополучно от привитой ему (тогда еще не коровьей, а натуральной) оспы и, по выздоровлении, в первый раз надели ему первый военный мундир. Это был мундир малиновый гарусный, по цвету — офицерский вицмундир лейб-гвардии Конного полка, по новой форме, определенной в начале 1799 года.
В ноябре того же года было ему сделано два мундира алых [из] шальевой материи, праздничных с лацканами бархатными и золотыми петличками того же лейб-гвардии Конного полка.
С этого же времени великий князь стал носить замшевые форменные перчатки.
В 1800 году не заказывалось уже более малиновых мундиров, и только однажды является пунцовый [из] шальевой материи. Зеленый с золотыми петлицами мундир Измайловского полка, которого великий князь назначен был шефом 28 мая 1800 года, сделан был в первый раз в следующем июле, и с этих пор Николай Павлович почти исключительно носил мундир этого только полка. Другие встречаются редко, и то не прежде 1803 года (о чем будет ниже).
Должно думать, что вместе с этими мундирами император Павел предписывал надевать своему сыну и орденские знаки; по крайней мере по счетам видно, что в апреле 1800 года куплена для великого князя (в первый раз) андреевская звезда и несколько аршин лент орденов Св. Андрея и Св. Иоанна Иерусалимского.
Оставшись после кончины своего родителя невступно пяти лет от рода, великий князь Николай Павлович, несмотря на этот нежный возраст, был в 1801 году вместе с прочими членами императорского дома отвезен в Москву к коронации императора Александра I и, как предполагать надобно, делал там не мало выездов, потому что по окончании празднеств от половины великого князя выдана была известная сумма денег поручику московской полиции «за выезды с их высочествами».
В сентябре этого года великий князь в первый раз садился на верховую лошадь (как можно заключать из следующей статьи приходо-расходных книг: «Выдано, по повелению государыни императрицы Марии Феодоровны, полковнику господину] Ушакову для отдачи ст[атскому] советнику господину] Крупенникову за подведенную от него для его высочества великого князя лошадь, в пожалование человеку его — 50 рублей»). Ему за три месяца перед тем минуло пять лет.
В то же время куплены были для великого князя первые карманные часы (золотые).
Период второй
Детство императора Николая I 1802–1809
Период детства великого князя Николая Павловича несравненно богаче предыдущего сохранившимися до нас сведениями, особенно потому, что с наступлением этого возраста великий князь почти уже совершенно перешел из рук женских (гувернанток и нянюшки) в руки мужские, т. е. гувернеров, носивших тогда имя кавалеров. С 1802 года начинают мало-помалу занимать его ученьем и ведется журнал, ежедневно представляемый в виде рапорта дежурного кавалера самой императрице. Гувернантки и нянюшка хотя и остаются еще несколько месяцев при великом князе, для того чтобы не дать ему ощутить, через внезапное их отсутствие, слишком быстрого перелома в привычках и в обращении, но он видается с ними все реже и реже и к 1803 году уже совершенно остается под надзором одних мужчин; в течение этого года его няня выходит замуж, так же некоторые камер-юнгферы и камер-медхен. Г[оспо]жа Адлерберг поступает в начальницы Смольного монастыря, и только одна графиня Ливен имеет еще некоторое участие в распоряжениях, касающихся до великого князя, — впрочем, только со стороны ассигнуемых для него сумм, так как в заведовании графини находилась вся администрация половин великих княжон и малолетних великих князей.
Главный надзор за воспитанием великого князя Николая Павловича был поручен, еще при жизни императора Павла, генералу Ламсдорфу.
Матвей Иванович Ламсдорф, занимавший с 1793 года пост начальника Курляндской губернии, в 1799 году был назначен директором 1-го Кадетского корпуса и, состояв одно время кавалером при цесаревиче Константине Павловиче, в последний год царствования Павла Петровича удостоился чести быть призванным к надзору за воспитанием двух младших сыновей императора. Однажды рано утром ему велено было явиться в Зимний дворец, и Павел Петрович сказал ему: «Ich habe Sie zum Erzieher meiner Sohne gewahlt»[16]; на ответ же Ламсдорфа, что он вполне чувствует великую к нему милость и доверие монарха, но не смеет принять столь лестного поручения, опасаясь исполнить его не с тем успехом, которого ожидают, Павел Петрович возразил: «Wenn Sie es nicht fur mich thun wollen, so mussen Sie es fur Rusland thun; aber das sage ich ihnen, das Sie aus meinen Sohnen nicht solche Schlingel machen, wie die deutschen Prinzen es sind»[17].
Неизвестно, на чем основывалось то высокое уважение к педагогическим способностям генерала Ламсдорфа, которое могло решить выбор императора Павла, но достоверно то, что ни Россия, ни великие князья, в особенности же Николай Павлович, не выиграли от этого избрания. Ламсдорф, как по всему заключать можно, не обладал не только ни одною из способностей, необходимых для воспитания особы царственного дома, призванной иметь влияние на судьбы своих соотечественников и на историю своего народа, но даже был чужд и всего того, что нужно для человека, посвящающего себя воспитанию частного лица. Вовсе не понимая воспитания в истинном, высшем его смысле, он, вместо того чтобы дать возможно лучшее направление тем моральным и интеллектуальным силам, которые уже жили в ребенке, приложил все свои старания единственно к тому, чтобы переломить его на свой лад и идти прямо наперекор всем наклонностям, желаниям и способностям порученного ему воспитанника. Великие князья были постоянно как бы в тисках. Они не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни ходить, ни говорить, ни предаваться обычной детской резвости и шумливости: их на каждом шагу останавливали, исправляли, делали замечания, преследовали моралью или угрозами. Императрица Мария Феодоровна, кажется, точно так же ошибалась в задаче воспитания и только побуждала Ламсдорфа действовать по той несчастной системе, которую он одну и разумел: системе холодных приказаний, выговоров и наказаний, доходивших до жестокости. Николай Павлович в особенности не пользовался расположением своего воспитателя, всегда предпочитавшего ему младшего брата. Он, действительно, был характера строптивого, вспыльчивого, а Ламсдорф, вместо того чтоб умерять этот характер мерами кротости, обратился к строгости и почти бесчеловечно[сти], позволяя себе даже бить великого князя линейками, ружейными шомполами и пр. Не раз случалось, что в ярости своей он хватал мальчика за грудь или за воротник и ударял его об стену так, что тот почти лишался чувств[18]. В ежедневных журналах почти на всех страницах встречаются следы жестокого обращения, вовсе не скрываемого и ничем не маскируемого. Везде являются угрозы наказания, жалобы кавалеров генералу Ламсдорфу (всегдашнему карателю) и самой императрице за проступки, весьма неважные, самые обыкновенные и которые со всяким ребенком случаются, но не бывают рассматриваемы с преувеличением, как бы через микроскоп. Императрица из вседневных рапортов могла очень ясно видеть, какое жестокое, часто без всякой нужды, обращение было с младшими ее сыновьями; в журналах упоминалось даже об ударах шомполом, но, вероятно, она также полагала, что все это хорошо и необходимо для воспитания, потому что ей осмеливались прямо и открыто докладывать о подобных подробностях; Ламсдорф писал от времени до времени льстивые и поверхностные рапорты, которыми, как должно полагать, императрица оставалась довольна, потому что они повторялись в одном и том же виде и около 1809 года стали писаться чаще прежнего; императрица была довольна, но воспитание через то не подвигалось вперед.
Приставленные к великому князю кавалеры — вначале их было трое: генерал-майор Ахвердов, полковники Арсеньев и Ушаков — были несравненно лучше своего начальника. Как заметно, они были и гораздо образованнее его, знали разные языки[19] и науки, так что могли преподавать великому князю многие предметы. У них проглядывают меры кротости, желание подействовать на мораль молодого воспитанника, избегать тех мер строгости, которые были в программе воспитания, и потому неудивительно, что Николай Павлович, обладавший уже и в том возрасте нежным, любящим сердцем, чувствовал много привязанности к этим наставникам. Лучшим из них был, во всех отношениях, Ахвердов, имевший более других основательности в своих взглядах и направлении и всеми средствами желавший доставить пользу и удовольствие юному своему питомцу. Из числа ежедневных журналов писанные им всех интереснее и заключают в себе наиболее подробностей. В них видна наблюдательность и способность выводить заключения из фактов; журналы Арсеньева менее замечательны, и гораздо беднее содержанием; журналы же полковника Ушакова состоят всегда из нескольких, ничего не значащих строк, со стереотипными фразами о том, что «великий князь здоров, вел себя и учился хорошо»; так что если бы мы имели перед собою отчеты одного Ушакова или лиц ему подобных, то все подробности о детстве великого князя были бы совершенно утрачены. Кажется, однако, что и Ушаков был не дурной человек и что великие князья его любили. Когда он являлся из отлучек (например, 11 сентября 1802 года, 26 марта 1803 года), то они радостно вскрикивали: «Павлинька, Павлинька!», бросались к нему на шею, обнимали и целовали его.
Впрочем, несмотря на дурное обращение генерала Ламсдорфа, великие князья по чрезвычайной доброте сердца имели некоторую привязанность и к нему, и если верить дневным журналам, то однажды, 3 октября 1802 года, увидавшись с ним после довольно продолжительной разлуки, приняли его с радостными восклицаниями, причем особливо был рад и доволен его присутствию старший великий князь. Достоверно одно: что впоследствии, по достижении уже совершенного возраста и наконец по восшествии своем на престол император Николай никогда не упрекал генерала Ламсдорфа за прошедшее и, напротив, удостоил его нескольких щедрых наград. Всего удивительнее встречать в ежедневных журналах из периода детства великого князя такие замечания кавалеров (журнал 14 июня 1808 года): «Le seul reproche qu'on puisse faire au grand-due Nicolas, e'est de ne pas avoir ete assez ouvert, ni eu assez de franchise dans sa correspondance avec le general Lamsdorf»[20]. От него же требовали откровенности и открытости в сношениях с его всегдашним преследователем.
Но если выбор главного руководителя к воспитанию великого князя и самой даже системы этого воспитания были несчастливы, если жестокое насилование природных его качеств и наклонностей ни к чему не повело и повести не могло; если беспрестанное чтение морали и наставлений по поводу самых незначительных, самых ничтожных ошибок, погрешностей, слов, детских промахов, педантство и мелочность придирок, соединенные с вечным шпионством и карауленьем, должны были только раздражать его самобытный и непреклонно-настойчивый нрав и склонять даже иногда мальчика нарочно делать то, что запрещалось ему без нужды и без причины, то, к сожалению, должно согласиться, что и выбор для него преподавателей был едва ли многим счастливее, чем выбор воспитателей. Некоторые из числа этих наставников были люди весьма ученые, как, например, Шторх, Аделунг, Кукольник; но ни один из них не был одарен способностью овладеть вниманием своего питомца и его уважением к преподаваемой науке; он оставался чужд разнообразным предметам их «усыпительных лекций» (по собственному его выражению), и хотя об успехах великого князя преподаватели представляли императрице Марии Феодоровне аккуратные и обстоятельные рапорты, которым она, конечно, верила и которыми была вполне довольна, но в них было столь же мало правды, как в льстивых донесениях генерала Ламсдорфа и некоторых воспитателей, никогда не пропускавших случая при указании на мнимые успехи великого князя в нравственности, поведении или науках говорить императрице о «нежном материнском сердце» ее и о ее «высокой проницательности» во всем том, что касалось воспитания младших ее детей. На самом деле преподаватели эти даже не сумели внушить великому князю понятия о достоинстве своих наук, о настоящем их назначении и о том применении, которое они могут и должны иметь в государстве и в обществе. В этом отношении весьма замечательно мнение самого императора Николая о некоторых из числа сих преподавателей, высказанное им (26 окт. 1847) в одной из тех откровенных бесед, которыми он удостоивал статс-секретаря барона Корфа, возлагая на него преподавать великому князю Константину Николаевичу науку правоведения. Барон Корф принял смелость выразить, что он предполагал бы, передав великому князю из области теории права одни только общие, самые главные начала, остановиться преимущественно на практической точке, т. е. на исторической и догматической стороне нашего законодательства сравнительно с важнейшими иностранными — словом, на том, что может ему быть полезно и пригодно в высоком призвании будущего помощника русского царя. «Совершенно согласен с тобою, — отвечал государь, — что не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или не находят никакого приложения в практике. Я помню, как нас (т. е. его с великим князем Михаилом Павловичем) мучили над этим два человека, очень добрые, может статься, и очень ученые, но оба несноснейшие педанты: покойный Балугьянский (умерший статс-секретарем и начальником II отделения собственной его величества канцелярии) и Кукольник (отец писателя). Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошенько ни одного, о римских, немецких и бог знает каких еще законах; другой — что-то о мнимом „естественном“ праве. В прибавку к ним являлся еще Шторх с своими усыпительными лекциями о политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии. И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что в долбяшку, без плода и пользы для будущего. По-моему, лучшая теория права — добрая нравственность, а она должна быть в сердце независимо от этих отвлеченностей и иметь своим основанием — религию».
Сводя вместе все сказанное нами, мы приходим невольно к тому выводу, что условия и морального, и умственного воспитания великого князя Николая Павловича были самые невыгодные, даже если и смотреть на них вообще, а тем более для личности, столь богатой и исключительной, требовавшей в руководителях ее знаний, опытности и проницательности совершенно необыкновенных. И если, несмотря на бесконечные препоны, положенные развитию его самостоятельности и особенностей его характера; если, вопреки всем стараниям уничтожить в нем исключительность его натуры, так сказать, опошлить ее и подвести под общий уровень, все-таки из этого тяжкого горнила выработалось нечто столь могучее, самобытное, гениальное и мировое, — то, конечно, Николай всем обязан был единственно своей внутренней силе и той особенной печати, которою Провидение назнаменовало его для исполинской будущности!
При тоске, невыразимой скуке и всегдашнем страхе, которые великий князь Николай Павлович не мог не чувствовать в лета детства своего в присутствии своих холодных и методических преследователей и первых учителей, легко понять, каким счастьем и успокоеньем должно было веять на него от минут, проведенных с нянею, страстно его любившею и вознаграждавшею своими ласками и нежною женскою привязанностью за все эти мучительные дни и часы. Между прочим, необходимо упомянуть здесь об одном обстоятельстве, также весьма замечательном: мисс Лайон, поступившая к великому князю лет 19 или 20, была, следовательно, около 1800–1802 годов в полном цвете лет и притом, как сохранилось предание, — чрезвычайно хороша собою. Генерал Ламсдорф приближался уже к шестидесятым годам, но тем не менее не считал себя еще слишком старым для преследования своими нежностями молодой нянюшки; эта, однако же, как строгая англичанка, всем своим существом преданная долгу и обязанности священной для нее службы, никогда не соглашалась ласково выслушивать старого вздыхателя, что спустя несколько времени повело к непримиримой вражде и к преследованию другого рода с его стороны. В детской великого князя бывало немало весьма неприятных и громких сцен, и он с самых юных лет находился между двух воюющих сторон, совершенно противоположных: одной — благородной, пламенной, прямой и светлой, другой — коварной, эгоистической, холодной и ограниченной.
Обращаясь к подробностям, сохранившимся из этой эпохи, нельзя не остановиться в самом начале на некоторой странности хозяйственных домашних распоряжений, доказывающей, кажется, или беспечность, или недобросовестность в счетах распорядителей.
В первые годы младенчества и детства великого князя было ему делано чрезвычайно большое количество домашних (канифасных) платьев, что легко оправдать в те годы и употреблением, и родом платьев. Но с 1801-го и 1802 годов он начинает часто носить кроме обыкновенного детского платья военные мундиры и при них орденские знаки, в количестве того и другого постепенно все более и более возрастающем, и мы находим цифры, которых значение трудно себе объяснить. Так, например, в течение 1802 года великому князю сшито, кроме прочего платья, 16 измайловских мундиров[21]; при этом заказано шить [их] в Воспитательном доме, и взято 36 звезд ордена Св. Андрея Первозванного, и куплено от купцов 113 аршин лент того же ордена. В 1803 году сделано опять 16 измайловских мундиров, 10 шкиперских, 37 пар разного платья и И фраков (кроме сюртуков и проч.), андреевских звезд заготовлено 72; анненской ленты куплено 15 аршин. В 1804 году сделано 12 измайловских мундиров, 29 фраков и проч.; андреевских звезд — 72. В 1805 году сделано И измайловских мундиров, 30 фраков и проч.; андреевских звезд — 72; куплено андреевской ленты 47 аршин, александровской — 36 аршин. Наконец, в течение 1806 года сделано 11 мундиров, 33 фрака; 58 андреевских звезд, 2 александровских. И так далее, прочие статьи в подобных же размерах!
Между тем Николай Павлович в эти годы отнюдь еще не носил исключительно военного платья, как впоследствии, а напротив, императрица Мария Феодоровна особенно желала, чтобы оба великие князя носили партикулярную одежду и вообще отклонялись от всего военного, как можно более занимаясь науками, — желание, которого исполнение представляло большие затруднения и [которое] было причиною многих неудовольствий: с одной стороны, воспитателям предстояла трудная задача согласовать мнение императрицы с противоположным ему мнением императора Александра Павловича; с другой — великий князь Константин Павлович советами, шутками и насмешками неоднократно также затруднял их действия. Но так как императрица Мария Феодоровна в это время взяла на себя главное попечение о воспитании своих младших сыновей, то Ламсдорф всего более сообразовался с ее волею и стремился к выполнению той программы, которая ею была избрана как норма действий, а в этой программе главным пунктом было: отвлечь обоих великих князей от страсти ко всему военному, и в особенности к внешности военной службы, к которой великие князья, и преимущественно Николай Павлович, с ранних лет обнаруживали чрезвычайную, неодолимую склонность.
Великие князья едва вставали утром с постели, как почти сейчас же принимались за военные игры. У них были (в большом количестве) оловянные солдатики, которых, если нельзя было выходить со двора за дурной погодой или в зимнее время, они расставляли в комнатах по столам; летом же они играли этими солдатиками в саду, строили редуты, крепости и атаковали их. Кроме оловянных солдатиков команда их комплектовалась фарфоровыми. Из прочих игрушек военных у них были еще ружья, алебарды, гренадерские шапки, деревянные лошади, барабаны, трубы, зарядные ящики и проч. Как кажется, эти игры были весьма оглушительны, потому что Ахвердов, не терпевший никакого шума вообще и военного в особенности, нередко приказывал им покрывать свои барабаны платками, чтобы заглушить нестерпимый для него треск.
Кавалеры, и по собственному вкусу, и по приказанию Ламсдорфа и самой императрицы, старались отвлекать своих воспитанников от этих игр, но все-таки сам же Ахвердов, быть может, еще больше прочих не любивший все военное, иногда, в желании сделать приятное великому князю, сам учил его строить или рисовать крепости, делал ему из воску бомбы, картечи, ядра, а также показывал ему, как нападать на гавани и оборонять их. Николай Павлович любил вырезывать разные фигуры из бумаги, например, крепости, артиллерию, гавани, корабли и прочее — и Ахвердов толковал ему, как употреблять эти фигуры для игр.
Несмотря, однако же, на эту приверженность к военным внешностям, великий князь Николай Павлович в детстве вовсе не имел настоящего воинственного духа и во многих случаях был труслив. Так, например, он, будучи 5 и даже 6 лет, чрезвычайно еще боялся стрельбы. В первый раз ему случилось самому стрелять через два дня после того, как ему исполнилось 6 лет, т. е. 27 июня 1802 года; это было в Гатчине. Оба великие князя за несколько времени перед тем сами просили, чтоб им позволили эту забаву; но когда дело дошло до исполнения, то Николай Павлович испугался, стал плакать и спрятался в беседке; Михаил Павлович тоже трусил, но остался, по крайней мере, возле Ахвердова, пока тот стрелял из пистолета.
Заметив в детях такую трусость, их стали часто водить на стрельбу, но они довольно долго продолжали бояться ее. Иногда перед окнами их, в Гатчине, происходило военное ученье, причем некоторые пехотные полки стреляли: Николай Павлович и тут всегда трусил, плакал, затыкал себе уши и прятался. Только в 1806 году он полюбил сам стрелять.
Точно так же он сперва долго очень боялся грозы и фейерверков; когда наступала гроза, раздавался гром и начинала блистать молния, великий князь усердно просил, чтобы закрывали все трубы и принимали другие предосторожности. Грозы он боялся даже в 1808 году, а фейерверков перестал трусить уже с 1804 года. Раз еще при императоре Павле он укрылся от пушечной пальбы за альковом, и когда маленький Адлерберг, отыскав его там, стал над ним насмехаться, то ударил его прикладом ружья в лоб так сильно, что у графа Владимира Феодоровича до сих еще пор остался от этого удара шрам. В другой раз, гуляя в июле 1802 года в Гатчине, Николай Павлович не решился обойти кругом всю крепость — так он боялся пушек.
С самого детства также он не мог смотреть ни с какой высоты или стоять на узком пространстве, не подвергаясь сильным головокружениям, и, между тем как боязнь грома и стрельбы у него со временем прошла, ему никогда, даже и до позднейших лет, не удалось превозмочь неприятного физического ощущения, сейчас описанного.
Мы упомянули о молодом Адлерберге: он — ныне министр императорского двора, канцлер российских орденов, командующий Императорскою главною квартирой, генерал-адъютант и граф[22] — принадлежал к числу первых товарищей в играх великого князя Николая Павловича. Начальное знакомство произошло следующим образом. В то время, когда полковница Адлерберг состояла при великом князе, сын ее Владимир, четырьмя годами старше Николая Павловича, иногда приходил на его половину, к своей матери. Однажды, кажется в 1799 году, великий князь, идя с своею нянею к императрице, увидал маленького Адлерберга, который так ему понравился, что он сейчас же схватил его за руку и хотел непременно вести с собою, чтоб вместе играть у императрицы. Графиня Ливен, г[оспо]жа Адлерберг и прочие гувернантки стали останавливать великого князя и уговаривать, чтоб он шел один, так как им известна была привязанность императрицы Марии Феодоровны к этикетным формам и отвращение ее от всякой фамильярности с частными лицами. Но великий князь был непреклонен как всегда и с криком и слезами требовал выполнения своего желания. Тогда няня, мисс Лайон, видя, что эта сцена может очень долго продолжаться и только послужит усилению упорства маленького ее питомца, со всегдашнею смелостью взяла на себя ответственность пред императрицею и позволила великому князю вести с собою за руку сына г[оспо]жи Адлерберг. Императрица, при виде вошедших вместе детей, была сначала не совсем довольна таким своевольным распоряжением; но скоро все переменилось, потому что император Павел взял под свое покровительство представленного ребенка, который притом понравился и самой императрице, и результатом было, что не только молодому Адлербергу дозволили приходить иногда к великому князю, чтоб разделять его игры, но подобное же дозволение последовало и нескольким другим мальчикам, особливо же по воскресеньям и праздникам.
К этому числу принадлежали: принц Адам Виртембергский, внук графини Ливен-Фитингоф, Панаев (сын находившейся при великом князе дамы, умерший в 1856 году, комендантом в Киеве), два брата графы Завадовские (которых отец был впоследствии министром народного просвещения), графы Апраксины, два брата Ушаковы (сыновья кавалера: из них один теперь шталмейстером при высочайшем дворе) и племянники кавалера Ахвердова. <..>
Ежедневными же товарищами игр Николая Павловича были брат его Михаил Павлович и сестра Анна Павловна. С первым они тешились военными играми, строили крепости (в комнатах из стульев, в саду из земли), атаковали их своими солдатами и впоследствии, когда несколько миновался их страх к выстрелам и огнестрельному оружию, стреляли по ним из пистолетов. Все военное было до такой степени на первом плане, что даже когда Николай Павлович строил дачу для няни или гувернантки из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал укрепить ее пушками, «для защиты». Михаил Павлович, будучи гораздо живее своего брата, столько же любил разрушать, сколько тот любил строить крепости, гавани, мосты и проч., и потому старший брат часто боялся даже присутствия младшего для своих построек.
Склонность Николая Павловича к строительной части начала выражаться довольно рано: в его играх заметно было стремление ко всякого рода постройкам. И впоследствии из всех учебных занятий своих великий князь всего более любил уроки полковника Джанотти, преподававшего ему инженерную часть; а когда он уже был на престоле, часто говорил «мы, инженеры», «наша инженерная часть» и т. д. У Михаила Павловича, напротив, к строительной части вовсе не было симпатии, и его живость в играх составляла совершенную противоположность с терпением, спокойствием и усидчивостью старшего брата, когда тот принимался за свои постройки. Но оба они одинаково сходились во вкусах ко всему военному, и нередко утром один из них шел будить другого, надев гренадерскую шапку и с алебардою на плече, для рапорта. Иногда же, подражая часовым, которых у них так много было перед глазами, они по целым часам стояли на часах, и даже, — сохранилось предание, — несмотря на строгий присмотр кавалеров, иногда по ночам вскакивали с постели, чтобы хоть немножко постоять на часах с алебардой или ружьем у плеча.
С Анною Павловною игры были совершенно другие. Она более всего любила представлять императрицу. Братья устраивали карету из стульев, великая княжна садилась в нее, а они скакали по сторонам верхом, разумеется, на воображаемых конях, как бы конвоируя ее. После коронации Александра I у детей осталось в памяти воспоминание о тогдашних праздниках, и они часто представляли коронацию: императрицею была опять великая княжна, а императором всегда — Николай Павлович. Для этого они навешивали на себя все куски материй и платья, какие только можно было достать на половине великой княжны, для представления же бриллиантов, короны и проч, употребляли кусочки стекол в виде груш, ромбоидов и проч., которые, по тогдашней моде, бахромой привешивались под люстры в каждой комнате.
Летом великие князья также нередко работали в отведенных им садиках: копали, возили землю в тачках, сажали цветы, капусту и проч., столярничали, играли в мячики и в воланы, стреляли из лука, удили рыбу и проч.
Игры эти бывали обыкновенно весьма шумны, о чем постоянно писали все кавалеры в журналах всех годов этого периода, от 1802-го и до 1809 года. Поминутно встречаются в них жалобы на то, что великий князь Николай Павлович «met dans tous ses mouvements trop de violence»; «dans ses jeux il finit presque toujours par se blesser ou blesser les autres»; «ses jeux sont trop bruyants et trop pleins de mauvaises manieres»[23]; говорят про его страсть кривляться и гримасничать; наконец, в одном месте при описании его игр, читаем: «Son humeur est si peu sociable, qu'il a prefere de rester seul et dans une parfaite inactivite, que d'etre aux jeux. Cette bizarrerie ne pouvait provenir que de ce que les jeux de m[ada]me sa soeur et de monseigneur son frere ne lui plaisaient point et qu'il n'a point ete capable du moindre effort de complaisance; et malgre toutes les recommandations il ne s'est nullement prete aux raisons qu'on lui donnait»[24]. Кроме того, игры эти редко бывали миролюбивы: почти всякий день случалась или ссора, или даже драка: Николай Павлович был до крайности вспыльчив и неугомонен, когда что-нибудь или кто-нибудь его сердили; чтобы с ним ни случалось, падал ли он или ушибался, или считал свои желания неисполненными, а себя обиженным, он тотчас же произносил бранные слова (например, иногда называл своего брата дураком), рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их, бил палкой или чем попало товарищей игр своих, несмотря на то что очень любил их, а к младшему брату был страстно привязан; иногда же вспыльчивость свою простирал до того, что плевал в лицо великой княжне Анне Павловне.
Впрочем, ссоры эти были недолговременны: великих князей разлучали, зачинщика или виноватого ставили в угол или на колени, отсылали на весь день в его комнату, где он должен был пить чай или ужинать один, сажали посреди комнаты на целый час на стул, иногда заставляли Николая Павловича явиться перед каким-нибудь посланником с короткой шпагой его младшего брата и проч.
Наказанья эти и разлука очень часто вели только к тому, что возбуждали живейшую симпатию и сожаление о наказанном в том, который избегнул наказания. Каждый из двух братьев старался обыкновенно заступаться за другого: в большей части случаев Михаил Павлович при ссорах и спорах их с Анной Павловной брал сторону брата, а не сестры. За то и Николай Павлович отвечал своему брату, как уже сказано, самою нежною привязанностью, и Арсеньев замечает в одном из рапортов своих: «Si nous boudons l'un des deux pour quelque faute que nous voulons faire sentir, presque toujours l'autre, qui n'est pas fautif, plaint l'autre et joue sans plaisir. Ils sont francs, sensibles et ils s'aiment»[25]. Обоюдная любовь братьев доходила до того, что если, например, один из них был болен, то другой не хотел никуда выходить из своей комнаты, даже к императрице, хотя им бывало там очень весело по вечерам.
Все вообще поступки Николая во время его детства показывают смесь некоторых недостатков и шероховатостей характера с самым превосходным, любящим сердцем, в котором ему никогда не отказывали и его воспитатели. Чувствительность его была чрезмерна, и множество примеров тому встречаются в журналах. Вот некоторые из них.
Однажды в Павловске, расшалившись, великий князь выпрыгнул в окно, но, по счастью, не сделал себе вреда, так как дело происходило в нижнем этаже. Об этом было донесено императрице, и на другой день дежурный кавалер (Ахвердов), желая произвести больше впечатления, вздумал сказать, что императрица так была испугана, что могла бы умереть. Великий князь раскаивался, жестоко сожалел о своем поступке, а услыхав о возможности смерти императрицы, вскричал с чувством: «Вместо того, чтоб маменьке умирать, я себя лучше отдам».
Ко дню рождения его, в 1802 году, г[оспо]жа Адлерберг, в первый еще раз отсутствовавшая, прислала поздравительное письмо. Великий князь так был им обрадован и тронут, что принялся целовать его.
В 1802 году мисс Лайон рассказывала Ахвердову, что года за два перед тем, в Петергофе, неосторожный часовой чуть было не убил своим ружьем великого князя, когда она несла его мимо на руках, но что придворный лакей бросился вперед и отклонил ружье, с некоторою опасностью для собственной жизни. Николай Павлович, слушавший этот рассказ, вскричал со слезами на глазах: «ah! le fou, le mauvais sujet»[26], — и отворотился к окну, чтобы скрыть свое волнение.
На одной прогулке в Павловске оба великие князья и великая княжна увидали мальчишку крестьянского, который жестоко обращался с измученной или слабой лошадью и беспощадно ее бил. Они все трое пришли в негодование и грозились пожаловаться тотчас же императрице, которая немедленно прикажет выгнать его из Павловска.
Известный (с комической стороны[27]) поэт граф Хвостов поднес великому князю книгу свою, в предисловии которой было сказано, что автор представляет эту книгу Николаю Павловичу подобно тому, как Сумароков поднес такую же императору Павлу. Услыхав эти слова, великий князь схватил книгу и поцеловал то место, где стояло имя его родителя. Точно так же, когда ему показали в первый раз, в Приорате, в Гатчине, стулья с высокими спинками, на которых находится шифр Петра Великого, он подошел к одному стулу и молча поцеловал изображение имени великого своего пращура.
Однажды между великими князьями завязался спор о том, кто лучше из двух няней их: мисс Лайон ли, ходившая за старшим, или мистрис Кеннеди, ходившая за младшим. Николай Павлович заносчиво утверждал, как всегда, что его няня лучше; Михаил Павлович, не успев взять верх в споре, заключил его объявлением, что обе няни их равно умны. Но старший брат, не желавший все-таки уступить кому-нибудь свое первенство, подумав минуту, сказал: «Моя все-таки лучше, она — добрее!».
Великим князьям нужно было раз ехать гулять, но шел дождь, и они решительно отказались от прогулки, говоря, что не хотят мочить людей и что притом не любят гулять в экипаже. В этот же день младший в чем-то провинился, покуда они были у императрицы, и, воротясь оттуда, старший рассказывал своему дежурному кавалеру, что «у него все время были слезы на глазах от страха за брата, который мог рассердить императрицу своим упрямством, но что, слава Богу, она ему простила».
Всего яснее нежное и любящее сердце Николая Павловича выразилось в привязанности к мисс Лайон. Выше уже было замечено и здесь снова должно повторить, что ее объятия и ее ласки были для него убежищем от холодной методичности и несносного формализма воспитателей; были вознаграждением за ту скуку и систематическую мелочность, с которою они следили все его поступки и слова. Когда ему или его брату кавалеры что-нибудь запрещали (в том числе самые невинные вещи: например, отворить окно в карете во время прогулки и проч.), то великие князья говаривали: «Ну, хорошо, так мне няня это позволит», — ясное выражение того, что они считали няней своим прибежищем и существами, всего больше готовыми сделать им удовольствие.
Но в 1803 году мисс Лайон должна уже была, по истечении семилетнего срока, оставить службу при великом князе. Зная привязанность мальчика, его начали приготовлять к этой разлуке исподволь. Мистрис Кеннеди однажды стала рассказывать ему, что видела во сне, что мисс Лайон выходит замуж и оставляет службу; тогда Николай Павлович принялся плакать, говоря, что он этого не хочет; но с тех пор стал подозревать предстоящую разлуку.
5 мая того года весь двор переезжал в Павловск и, по словам журнала, «le grand-due Nicolas a ete inquiet depuis le moment qu'il s'etait leve, sur le compte de sa bonne, dont il paraissait en quelque maniere se douter de la separation qu'il apprehendait. Il etait distrait et pensif avant le depart; a plusieurs reprises on l'appergut s'essuyant furtivement des larmes qu'il cherchait en vain a cacher aux yeux qui l'observaient… Je ne congois pas (говорил он, не видя ее) ce qui peut etre arrive a ma bonne, demain je lui ecrirai pour savoir de ses nouvelles»[28].
На другой день он действительно написал к ней (вероятно, по-русски): «Ма chere bonne, je suis fache que vous ne soyez pas venue. Je vous prie de venir me voir»[29]. Он написал это письмо сам собою, сначала сам, сочинив его карандашом, а на другой день уже переписав чернилами при помощи Ахвердова.
Но нечего было делать: в июне 1803 года мисс Лайон вышла замуж и весьма уже редко стала навещать своего прежнего питомца. Про одно из последующих свиданий Ахвердов рассказывает так: «La reception que le grand-due Nicolas fit a son anglaise etait de la tendresse qui est encore si grande, que lorsque m[onsieu]r le general Lamsdorf lui disait le soir, qu'avan“ ant en age il fallait se defaire de ces habitudes de petit enfant de se jeter dans les bras de sa bonne, et qu'il lui demanda s'il voulait y retourner, il repondit par un regard accompagne d'un soupir qui disait qu'il s'y serait jete»[30].
При расставании с своею нянею, перед ее браком, Николай Павлович подарил ей на память свой портрет в медальоне, окруженном бриллиантами, и с золотою толстою цепью для ношения на шее. Великий князь Николай Павлович представлен на этом портрете по грудь, в измайловском мундире, с прекрасно вьющимися, ненапудренными волосами. Г[оспо]жа Вечеслова свято сохраняла драгоценный подарок, — на своем портрете, писанном масляными красками, изобразила себя с этим медальоном на груди. <..>
Несмотря на свои воинские игры, которые, казалось бы, заставляли предполагать и воинственное расположение духа, великие князья в детстве оба были застенчивы и, кроме описанного уже нами страха стрельбы и грома, трусили и многих других предметов, причем кавалеры неоднократно замечали, что старший гораздо трусливее младшего.
Стараясь отвратить первый из этих недостатков, Ахвердов писал императрице в одном из рапортов, что полезно было бы для великих князей, если б императрица чаще брала их к себе на половину и если б они более видели людей посторонних, потому что тогда Николай Павлович, конечно, потеряет «l'air gauche et embarrasse qui souvent defigure son bel exterieur»[31]. Императрица приняла этот совет, и, по ее желанию, великому князю представлялись разные лица. Сначала он обнаруживал большую робость — так было 10 августа 1802 года, в первый прием князей Куракина и Прозоровского; потом при приеме командира Измайловского полка Малютина, являвшегося от имени полка с поздравлением его шефа по случаю дня тезоименитства, и т. д. Робость эта продолжалась даже еще в 1804 году, и дежурный кавалер замечает, что когда к великому князю в январе этого года являлся генерал Аракчеев с несколькими офицерами, то он принял их «очень застенчиво, хотя и знал вперед об этом приеме». Подобную же застенчивость показывали оба великие князя, когда им случалось быть в лагере и видеть большое собрание военных. Тогда, встречаясь с военными, они уже издали снимали шляпу, кланялись и очень боялись, чтобы их не взяли в плен. Кавалеры записали о сем еще в 1803-м и даже в 1804 годах.
Впоследствии, однако же, застенчивость прошла, и в журнале 28 января 1808 года говорится о том, что испанского посланника великий князь принял с большою свободою и достоинством, а на другом приеме всех представлявшихся принял «avec une aisance et une decence admirables»[32].
Вначале трусливость великих князей простиралась до того, что они, например, боялись даже ступить на маленький фрегат, стоявший в Павловске. Чтоб приучить мальчиков к пугавшим их пушкам, снастям и проч., начальник императорских шлюпок, капитан Клокачев, подарил им в сентябре 1802 года небольшой 74-пушечный корабль (из красного дерева), который особенно понравился Николаю Павловичу. На всех частях корабля были поставлены нумера, и великий князь по целым часам расспрашивал Клокачева о названии, назначении и употреблении сих частей. Первоначальная трусость была причиною того, что он обратил именно особенное внимание на морскую часть, и пристрастие к ней скоро дошло до такой степени, что когда однажды, в 1802 году, княгиня Дашкова спросила его, какую службу он больше любит, то он отвечал: «Морскую и кавалерийскую».
Кроме морских подробностей великим князьям объясняли также подробности некоторых других отдельных военных частей, посредством игр и игрушек: выше уже было упомянуто, что Ахвердов (может быть, и прочие кавалеры тоже) сообщал Николаю Павловичу первые понятия об артиллерийском и инженерном деле. Точно так же генерал Корсаков передал ему первые понятия о части пионерной[33]: в конце 1802 года он поднес обоим великим князьям маленькие понтоны со всеми их принадлежностями и даже инструментами[34], а на другой день прислал пионерных офицеров для объяснения построения и употребления понтонов.
Тот же генерал Корсаков представил им 15 июня 1802 года небольшие пушки, нарочно для них сделанные.
Но в числе занятий, которыми Николай Павлович любил забавляться в своем детстве, должно в особенности указать на рисование. Между тем как младший брат никогда не чувствовал к этому искусству ни малейшей склонности[35], старший с самого нежного возраста имел к нему такое особенное расположение, что не проходило дня, в который он не употребил бы нескольких часов на любимое свое занятие: можно сказать без преувеличения, что Николай Павлович не менее любил рисовать, чем играть в военные игры. Михаил Павлович, почти во всем ему подражавший по его примеру, много раз пробовал приниматься за рисованье; но у него ничего не выходило, и, при недостатке терпения, обыкновенно кончалось тем, что он замарывал или рвал рисунок, бросал его и шел играть. Великий же князь Николай Павлович усердно рисовал всякий день. В первое время он заставлял которого-либо из своих кавалеров (особенно Ахвердова), иногда герцога Людвига Виртембергского, нарисовать что-нибудь карандашом, а сам раскрашивал красками, и многие такие рисунки посылались в подарок императрице или бывшей гувернантке, г[оспо]же Адлерберг, или дарились няне; но потом великий князь рисовал все сам, простыми или пастельными карандашами, или же водяными красками.
Другим любимым занятием Николая Павловича была игра в шахматы, о которой упоминается в журналах с конца 1804 года. Здесь также выказывалась совершенная разность натур обоих братьев: старший все только нападал и действовал натиском, младший хитрил и озадачивал его неожиданными, остроумными ходами.
Кроме шахмат, великие князья играли (с 1808 года) еще в бостон, но Николай Павлович не умел оставаться хладнокровен: когда проигрывал, выходил из себя и даже рвал карты. Великие князья играли также в лото.
Кавалеры неоднократно отличали в своих журналах, начиная с 1802 года, что Николай Павлович во всем своем обращении почти всегда серьезен, медлен, задумчив, кроме игр, и, обыкновенно относя эти качества к быстрому его росту и значительному перевесу физической стороны над моральною, вообще полагали, что у младшего брата больше ума и всяких интеллектуальных способностей. Между тем сам Николай Павлович, как кажется, с верным детским инстинктом, очень хорошо оценял и своего брата, и самого себя. Отдавая Михаилу Павловичу преимущество в остроумии, наружном блеске и ловкости, он оставлял за собою командование и начальство во всех играх и с самоуверенностью хвалил одного себя, тогда как Михаил Павлович, чувствуя превосходство старшего брата, всегда хвалил его, а не себя. Младший был с детства насмешлив, и Николай Павлович, не умея или не желая насмехаться над другими, употреблял для этого своего брата, которого нарочно подстрекал и подзадоривал на насмешки и подшучивания, и в то же время, с своей стороны, не сносил никакой шутки, казавшейся ему обидою, не хотел выносить ни малейшего неудовольствия: одним словом, он как бы постоянно считал себя и выше, и значительнее всех остальных.
Раньше всех других уроков начались (в 1802 году) уроки танцевания, которые давал знаменитый в то время французский танцевальный учитель Лепик, которого в 1807 году заменил Юар. Оба великие князья чувствовали к танцам, уроки которых давались по три и четыре раза и никак не менее двух раз в неделю, необыкновенное отвращение. Но с исхода 1803 года это переменилось: они стали часто танцевать у императрицы, где им было очень весело: танцевали под орган контрдансы, полонезы и англезы, у себя в комнатах или у императрицы, иногда даже на балах, и все это с таким удовольствием, что Николай Павлович не мог дождаться времени, когда идти к императрице или на бал; 24 ноября 1803 года великие князья вместе с великою княжною Анною Павловною танцевали у себя маленький балет, сочиненный последнею.
Не так было с музыкою. Возненавидев ее с самого начала, оба великие князья никогда уже не изменяли этой ненависти. Первые уроки музыки начались, кажется, с марта или апреля 1804 года, потому что в марте упоминается в приходо-расходных книгах о покупке нового фортепиано (у Февриера), а около половины года в журналах идет уже речь об уроках фортепианных, происходивших без прилежания и без всякой внимательности. Уроки эти давал Теппер. Ни на него, ни на его преподавание Николай Павлович не обращал ни малейшего внимания, и не проходило почти ни одного урока музыки без записки в дневные рапорты жалоб учителя и кавалеров. Иногда, вместо того чтобы слушать первого, великий князь упорно забавлялся с педалью, так что Теппер, чтобы прекратить забаву и заставить себя слушать, принужден бывал вынимать педаль совершенно вон. Всего два только раза встречается в журналах упоминание о том, что музыка доставила удовольствие великому князю, но и эти оба раза [были] прежде, чем он начал брать сам уроки на фортепиано. Один раз это случилось 7 сентября 1802 года. Будучи в комнатах у великой княгини Марии Павловны, говорит в журнале своем дежурный кавалер, великие князья Николай и Михаил Павловичи «preterent beaucoup d'attention au jeu de m[ada]me Marie sur le forte-piano, quoi qu'ils m'avaient toujours dit qu'ils n'aimaient pas la musique et qu'ils preferaient le tambour»[36]. Другой раз, 20 января 1804 года, присутствуя у императрицы Марии Феодоровны на концерте, Николай Павлович пришел в такой восторг от игры тогдашнего знаменитого скрипача Роде, что, воротясь к себе, со всегдашнею стремительностью своею хотел сейчас же учиться играть на скрипке. Быть может, это желание, высказанное с большим нетерпением и горячностью, было первым поводом к началу музыкальных уроков; но вскоре великий князь до такой степени возненавидел музыку, музыкальные уроки и музыкального учителя, что Теппера принуждены были отпустить[37]. Но если Николай Павлович не имел наклонности к музыке инструментальной, то ему очень нравилось пение придворных певчих, и этот вкус развился в нем с самого юного возраста, так что еще в 1803 году, в Великий пост, он несколько раз, возвращаясь от церковной службы, рассказывал своим кавалерам, как ему нравилось церковное пение и как ему жалко, что певчие мало пели. Однажды он воротился совсем взволнованный и говорил, что «певчие пели так хорошо, что ему хотелось плакать»[38].
Впрочем, охота к церковному пению еще не доказывала расположения к молитве, и должно предполагать, что в ту эпоху Николай Павлович был, напротив, даже очень невнимателен во время богослужения, потому что дежурные кавалеры отмечают в виде особенных исключений те дни, в которые он был во время церковной службы «внимательнее обыкновенного».
Обоих братьев водили к обедне всякое воскресенье и всякий большой праздник, и они стояли обыкновенно на хорах; о причащении же великого князя Николая Павловича в журнале упоминается в первый раз в 1803 году (21 февраля), т. е. тогда, когда ему было от роду 6 лет и 8 месяцев.
За две недели до того духовник императорской фамилии, отец Павел Криницкий, в воскресенье перед обеднею пришел к великому князю толковать ему о значении и употреблении крестного знамения, о необходимости молиться Богу, о превосходстве молитвы «Отче наш», о ее содержании и разуме. Этот первый урок Закона Божия продолжался около четверти часа, и духовник обещал приходить для подобных же толкований всякий день.
Накануне причащения он приготовил к нему великого князя; но исповедовался Николай Павлович в первый раз, предполагать должно, лишь в 1804 году, потому что только начиная с этого года встречается постоянно в приходо-расходных книгах в каждом марте месяце статья: «Выдано, по повелению Ее Императорского Величества Императрицы Марии Феодоровны, духовнику Павлу Криницкому, за исповедь, 200 рублей».
«В отношении религии, — говорил император Николай статс-секретарю барону Корфу (на аудиенции 26 октября 1847 года), — моим детям лучше было, чем нам, которых учили только креститься в известное время обедни, да говорить наизусть разные молитвы, не заботясь о том, что делалось в нашей душе».
После уроков танцевания и уроков Закона Божия начались уроки французского языка, которые стала давать императрица Мария Феодоровна лично. <..> Эти уроки продолжались ежедневно, с большою аккуратностью, но, кажется, не без большого труда, потому что даже и позже, когда явился для систематического преподавания учитель Дю-Пюже, великий князь долго не переставал иметь какое-то отвращение к французскому языку, иногда прятал книги, чтоб не учиться. «Et cela (говорит дежурный кавалер в апреле 1803 года) cause des difficultes qu'il у rencontre. Sachant beaucoup de mots et comprenant presque tout ce qu'on dit, on ne peut parvenir a le faire dire la plus petite phrase»[39]. На замечание о сем кавалера он отвечал «avec un ton repentant, qu'il ne savait pas lui-meme pourquoi il se conduisait ainsi, qu'il tachait de bien faire, mais qu'il ne pouvait pas reussir»[40]. Будучи уже семи лет, великий князь лишь с большим трудом мог связать и выговорить французскую фразу.
Первым учителем русского языка для великого князя Николая Павловича была его няня, мисс Лайон, учившая его русской азбуке. Нет сомнения, что ему показывали русские буквы и его гувернантки, подобно как упоминается о том про великого князя Михаила Павловича, но это относится ко времени раньше 1802 года, а журналов старее сей эпохи не сохранилось.
Первые настоящие уроки в русском языке начались с дежурным кавалером (на этот раз Ушаковым) в октябре 1802 года, и после того уже всякий день давал урок в этом языке тот кавалер, чья была очередь дежурить при великом князе, но безуспешность прежних занятий доказывается тем, что он, при начале правильных уроков, знал всего только 13 русских букв, которые и старался сам применять к словам. Но с этого времени он начал учиться довольно хорошо, даже с удовольствием, так что в конце ноября уже сам разбирал заглавия басен, которые ему читали кавалеры.
Писать буквы русской азбуки великие князья пробовали еще в сентябре 1802 года, но, вероятно, лишь для игры, потому что не только Михаил, но даже и старший брат не могли еще читать; первые же уроки чистописания, и притом по-французски, начал давать в ноябре того же года французский учитель Дю-Пюже, имевший прекрасный почерк, как видно из рапортов, писанных императрице, но у Николая Павловича образовался свой почерк, нисколько не походивший на почерк его учителя чистописания.
О немецких уроках упоминается в журналах не раньше января 1804 года; во всяком случае, они начались никак не прежде 1803 года, потому что в конце 1802 года оба великие князя не понимали еще ни одного слова по-немецки: к ним однажды, 14 сентября 1802 года, была приведена маленькая дочь герцога Александра Виртембергского, теперь вдовствующая герцогиня Кобургская, но они с нею не играли, и на вопрос кавалера отвечали «d'un air consterne, qu'ils rie savaient pas sa langue[41].
Немецкий язык довольно нравился Николаю Павловичу, которого учил ему известный Аделунг, преподававший впоследствии великим князьям также языки латинский и греческий. Но в сих последних языках было точно так же мало успеха, как в музыке; в течение 1806-го, 1807-го, 1808-го и 1809 годов жалобы преподавателя и кавалеров на небрежность, нерадение и малые успехи Николая Павловича не прекращались (так, например, Арсеньев однажды пишет: «II a fallu employer la menace de la baguette, et beaucoup de bruit pour faciliter la conjugaison des verbes latins»[42]) и оба языка эти были им позабыты почти в одно время с прекращением их уроков[43].
Русской истории и русской географии учил Ахвердов; всеобщей истории и всеобщей географии — Дю-Пюже на французском языке.
С половины 1804 года Николай Павлович начал брать уроки арифметики, также у Ахвердова, с 1806 года — геометрии, с 1808 — алгебры и начал инженерного искусства у Крафта. Математические уроки великий князь брал неохотно.
Уроки физики давал с 1807 года статский советник Крафт. Эта наука, напротив, очень заинтересовала великого князя.
Рисованью начал учить с 1 января 1804 года профессор Акимов. Уроки эти великий князь чрезвычайно любил, и после них почти никогда не бывало жалоб в рапортах императрице.
Уроки верховой езды начались летом 1803 года, и при них великий князь с самого уже начала не обнаруживал никакого страха. Учил его придворный берейтор Эггер.
Около конца 1804 года русский учитель Ахвердов и французский учитель Дю-Пюже подавали императрице рапорты, содержавшие в себе как бы общие обзоры всех познаний обоих великих князей. Из этих обзоров явствует, что на 8-летнем возрасте своем Николай Павлович занимался следующими предметами и знал из них следующее: по-французски читал, писал под диктовку, списывал из книг, заучивал наизусть идиллии Дезульер, пассажи из Флориана, Геснера, из маленького Лабрюэра (сочинения Жанлис)[44] и т. д. По-русски занимался чтением церковной печати[45] (по Псалтыри); арифметикою, из которой знал четыре правила; чтениями из естественной истории и из повествований в стихах и прозе; проходил географию Российского государства, русскую грамматику; и сочинял (у обоих учителей) небольшие письма по-русски и по-французски. Упражнения в сочинении мало нравились великому князю, так что даже в 1806 году, когда ему приходилось писать сочинения, «il commengait par soupirer et par dire que c'etait pour lui la chose la plus difficile du monde»[46], и не прекращал своих жалоб во все продолжение писания. Ко всему этому учителя прибавляют, что почерк у него был хороший.
Сохранились еще подробности о первых книгах, которые узнал великий князь Николай Павлович: уже в 1802 году гувернантки рассказывали или читали обоим братьям маленькие повести из «Magasin des enfants»[47] и «Magasin des adolescents»[48]; Ахвердов принес им «Золотое зеркало»2, которое они рассматривали с величайшим любопытством, как и «Индостанские виды», рисунки Чесменского сражения с описанием его и книжку (подаренную им императрицею), которая изображала сцены храбрости австрийских солдат во время войны 1799 года с французами[49].
В конце 1803 года Николай Павлович уже сам читал русскую историю, сильно порицал вражды удельных князей и приходил в восторг от Владимира Мономаха, который, побив половцев, оставил всю добычу воинам.
Наконец в 1804 году у Николая Павловича было уже много книг: азбука французская, азбука натуральной истории, книга для чтения Шридера, открытие Америки (три тома), натуральная история с оловянными фигурами, «Деяния Петра Великого» Голикова, «Естественная история» Бюффона, сочинения Ломоносова, «Пространное землеописание», грамматика немецкая; на французском языке: географический лексикон Гютри; исторический лексикон; сочинения: Лафонтена, мадам Дезульер, Геснера, Беркена; извлечения из Плутарха и пр.
Сверх того, куплены были ландкарты и глобусы; чернильница была одна посеребренная, другая черная с красным бархатом; аспидная доска была вделана в стол.
По мнению кавалеров, занятия с учителями должны были принести великому князю Николаю Павловичу кроме приобретения знаний еще ту особенно пользу, чтобы он сделался меньше резок в своих манерах и своем обращении не только с приближенными, но и с братьями и сестрами своими. Так они твердили императрице в конце 1802 года, когда начинались уроки; но результаты не оправдали этих ожиданий, и впоследствии кавалеры не переставали жаловаться на грубые манеры великого князя в обращении со всеми его окружающими (кавалерами и прислугою), и особенно во время военных игр. В половине 1803 года кавалеры говорят про обоих великих князей: «ils s'oublient souvent et croyent qu'il faut etre grossier quand ils font les militaires»[50]. Но и вне военных игр манеры и обращение Николая Павловича оставались не менее грубыми, заносчивыми и самонадеянными. В 1804 году (журнал 15 декабря) читаем про «ton tranchant, avec lequel il a parle a table des affaires politiques»[51]; в журнале 17 февраля 1805 года — про то, что великий князь «temoigne par ses mines, plus d'une fois dans la journee, l'envie de contredire ceux qui desapprouvaient ses fautes, et cedait plutot a la fermete qu'aux remontrances»[52]; в журнале 22 февраля того же года: «Avec ses gens, il est extremement porte a brusquer son monde»[53]; 6 октября 1805 года: «Au souper, il dispute avec un ton eleve sur ce que je devais le dispenser d'ecrire sa dictee le lendemain»[54]. Он часто спорил с учителями своими, даже насчет самого предмета преподавания. Например, с Ахвердовым он спорил об орфографии некоторых русских слов еще в 1804 г., с учителем каллиграфии о том, как надо держаться во время писания и как расстанавливать строки и проч. — так что, как кажется, кавалеры пришли наконец к убеждению, что Николай Павлович обладает весьма ограниченными способностями, и вот по этому предмету два любопытные отзыва в рапортах: «II est curieux, attentif а се qu'on lui raconte, avide de savoir, mais des qu'il doit travailler lui-meme, son application n'est que de peu de duree et Unit par degenerer en distraction»[55]; а в журнале 17 августа 1807 года: «Ses legons, surtout celles qui demandent de la reflexion, ne sont pour la plupart que mediocres»[56].
Здесь должно упомянуть о том, что с 1805 года при великих князьях состояло уже не три кавалера, а шесть: три прежние (Ахвердов, Арсеньев, Ушаков), и, сверх того, действительный статский советник Дивов, коллежский советник Вольф и майор Алединский.
Развивающаяся перед нами молодая жизнь так впоследствии была велика и исторически, и морально, что всякая черта ее должна быть драгоценна для потомства, потому мы не можем отказать себе в удовольствии заключить наш обзор этого периода ее приведением нескольких мелких подробностей из вседневной жизни великого князя.
Вставал он между 7-ю и 8-ю часами утра и одевался весьма лениво и медленно, особливо с тех пор, как отошла от него мисс Лайон.
Утром пил чай, за обедом обыкновенно кушал немного, за ужином иногда удовольствовался куском черного хлеба с солью, но временами кавалеры принуждены были останавливать его в том, что клал в рот слишком большие куски или пил «indecemment, avec une precipitation qui avait l'air d'avidite»[57].
Оба великие князя особенно любили икру и мороженое и, несмотря на это, когда и то, и другое было однажды запрещено Михаилу Павловичу, старший брат его сам добровольно от них отказался.
Ложился он спать в 10-м часу вечера и, прежде чем лечь, писал обыкновенно свой журнал, но, большею частью, с неохотою, и однажды (в декабре 1805 года) дежурный кавалер замечает в своем журнале, что великий князь пишет свой журнал, по обыкновению, совершенно машинально, и сначала все пробует, не станет ли думать «за него кавалер».
Здоровье его было вообще весьма хорошее, и только изредка беспокоили его желчь и глисты, которые иногда заставляли его страдать довольно долго, до тех пор, покуда вследствие лекарств, и особливо рвотного, предписанных доктором (сначала Бек, потом Блок, наконец Крейтон), желчь или глисты выходили у него горлом. Иногда, но редко он страдал запором и кашлем.
Великий князь Николай Павлович никогда не пудрился, но завивался, как видно из того, что в числе прочих покупаемых вещей в счетах показано немалое количество бумаги для завивки.
Волосы стриглись у него редко и всегда французами, которым за это платили по 100 и по 50 руб. за раз.
Ногти стриг камердинер, этого действия великий князь терпеть не мог и сердился на камердинера, когда тот появлялся с подобным намерением.
Ванна была жестяная, с таким же ковшиком.
Комнаты великого князя были содержаны, как кажется, не совсем тщательно, потому что необходимо было покупать искусственный состав для истребления в собственных внутренних комнатах клопов (этот состав покупался и для других половин великокняжеских).
В годы детства для обихода великого князя требовались разные предметы, которые впоследствии никогда не были у него в употреблении, например, туфли. Он всегда их употреблял, ложась и вставая; лайковые перчатки, которые он носил только от 1806 года по 1810 год, и потом уже навсегда заменил замшевыми; наконец, трость.
Великих князей рано стали возить не только в театр, но и в придворные маскарады, для которых Николаю Павловичу делалось особенное маскарадное платье: упоминается о розовом гродетуровом платье и о черном из какой-то шелковой материи. Но великий князь, страстно любивший театр и даже сам иногда (например, 24 ноября 1803 года, 12 мая 1805 года и пр.) на половине великой княжны Анны Павловны исполнявший роли в комедиях, операх и балетах, не мог вначале терпеть маскарадов и рассказывал кавалерам после первого, в котором участвовал (в феврале 1804 года), что «le domino lui paraissait un habillement ridicule, les masques des figures hideuses et effrayantes, et qu'il aurait eu peur, si sa majeste I'imperatrice n'avait pense a le conduire par la main»[58].
Любимыми местопребываниями великого князя были Петергоф и Павловск. Летом 1802 года он однажды сказал Баденскому принцу, что любит Петергоф более всех других мест, а к Павловску он и брат его так были привязаны, что когда приходилось оттуда выезжать, они обхаживали все любимые свои места, со всеми прощались весьма нежно и препоручали их, как и свои садики, осликов, кораблики и проч., приставленному к их садикам солдату.
С молодых лет обоих братьев приучали не бояться дурной погоды, и иногда императрица Мария Феодоровна приказывала им оставаться в саду и продолжать играть, когда начинал идти дождь, пока он не слишком усиливался.
Заметим наконец, что в эти годы детства обращение великого князя Николая Павловича с животными было примерное, и не встречалось с его стороны и тени той жестокости, к которой так часто склонны дети. Выше приведены примеры его жалости к животным, которых тиранили, он всегда горько жалел даже о болезни своей собачки. Только раз (в июне 1802 года) встречается случай, что оба брата разрезали лопатками в саду большого червяка, но не из жестокости, а лишь из любопытства.
Период третий
Отрочество и юношество императора Николая I 1809–1817
Начало этого периода ознаменовалось для великого князя Николая Павловича тем же самым явлением, которым начался для него период детства: разлука с несколькими любимыми и дорогими лицами, в обществе которых протекло много сладких часов, и новою обстановкою, новым образом жизни, новыми требованиями. При вступлении в детство ему пришлось разлучиться с нянею и гувернантками, этими представителями для него всего нежного, преданного и привязанного; теперь, может быть с гораздо меньшею необходимостию, отлучили от него и товарищей его детства и игр. Не только самые игры прежнего времени, но и присутствие мальчиков, разделявших эти забавы с великими князьями, были признаны неуместными и вредными для продолжения нравственного и умственного их образования: полагали, что, находясь в обществе посторонних, они только развлекаются больше, чем следовало бы, и, оставаясь в соприкосновении с другими детьми, именно от них заимствуют и нелюбовь или невнимательность к наукам, и особенное пристрастие ко всему военному. Поэтому императрица Мария Феодоровна признала за благо удалить от своих младших сыновей прежних товарищей их игр, которые большею частью были помещены в военно-учебные заведения на казенный счет или на счет великих князей. Так, Панаева, Адлерберга и Ушакова определили в Пажеский корпус, а прочих в другие казенные заведения. Как, однако ж, эта мера ничего не изменила ни в стремлениях, ни в прилежании, ни в манерах и обращении великих князей, то императрица, для достижения упорно поддерживаемого ею плана переломить характер и вкусы своих детей, увидела себя вынужденною искать других средств для достижения того, что ей казалось лучшею системою воспитания. Чтобы устранить детей своих даже от всяких зрелищ военных и тем, по ее мнению, оживить дремавшее в них до тех пор расположение к наукам, она пыталась удалиться с ними в Гатчину и там продолжать их воспитание в совершенном уединении[59].
Наконец, родилась даже мысль испытать общественное воспитание, т. е. именно то, которого образчиком служило воспитание в кругу нескольких товарищей игр, прежде того подвергшееся остракизму. С этим тайным намерением приступлено было к учреждению Царскосельского лицея, которого воспитанники по уставу предназначались к занятию высших государственных должностей и от которого, в плане его учреждения, тщательно старались удалить все военное. Лицею положено было существовать под самым крылом царским, и для него отведен был дворцовый флигель, соединенный галереею с главным корпусом дворца. Но мысль поместить туда великих князей не осуществилась. Лицей был открыт 19 октября 1811 года, когда над Россиею уже висели тучи войны, и император Николай, как и великий князь Михаил Павлович, неоднократно говорили статс-секретарю барону Корфу, что лишь это обстоятельство помешало им сделаться его товарищами. Есть, впрочем, повод предполагать, что еще важнейшею или прямейшею к тому причиною была воля императора Александра, которому с первой минуты не нравилась мысль воспитывать своих братьев в общественном заведении.
В 1808 году великий князь произведен был в генеральский чин и получил право носить первые свои эполеты — генеральские[60].
В 1808 году к шести кавалерам прибавлен был еще седьмой, статский советник Саврасов.
С наступлением 1809 года начинают сильно помышлять о том, чтобы прежний гимназический курс заменить чем-то вроде университетского; желают дать великому князю вдобавок и, так сказать, в дополнение к прежним учителям профессоров, начать для него преподавание некоторых высших наук и пр. Главное же внимание устремлено на распределение часов дня и времени занятий не только в продолжение классов, но и вне их: как кажется, все старание было приложено о том, чтобы великому князю некогда было ни вздохнуть свободно, ни подумать ни о чем другом, кроме книг, наставников и тетрадок. С сею целию пишутся в это время таблицы лекций с расчислением количества часов занятий поденно, понедельно и помесячно, и с многочисленными во всем том подразделениями. Не только каждый преподаватель пишет и представляет императрице такие таблицы, но и она сама много занимается их сочинением, просматриванием и исправлением, что доказывается сохранившимся до нас огромным количеством подобных расписаний, писанных как ее рукою, так и рукою преподавателей, с их замечаниями. В числе их особенно любопытны представленные Крафтом (от 13 марта 1808 года) о разных предметах и науках, о способе и назначении их преподавания и о познаниях великого князя в это время.
Объяснив, что великий князь уже прошел первый курс геометрии, логарифмы, тригонометрию, таблицы синусов, тангенсов и изложение машин простых, Крафт говорит, что теперь необходимо приступить к полному курсу геометрии «и требовать при этом от великого князя самого постоянного внимания и самой тщательной аккуратности, для того, чтоб этот курс был зараз курсом математики и логики». Кроме того, он говорит также о необходимости изучать алгебру, тригонометрию в полном ее объеме и прикладную математику, начав с механики и продолжая фортификацию, артиллерию и пр. Любопытно еще мнение Крафта, что «на те два часа в неделе, которые назначены для рисованья, надо смотреть как на забаву» и что «физическими опытами должно заниматься вне учебных часов для того, чтоб избежать потери времени». Что же касается до технологии, то он предлагал водить великого князя по разным мастерским. Были ли приведены в исполнение последние два совета — не знаем. Но знаем, однако же, из дневных журналов то, что физические опыты немало интересовали и забавляли Николая Павловича, потому что иногда в наказание за проступки его лишали опытов сего рода, нарочно для него приготовленных; знаем также, что во время первых уроков у Крафта он трусил опытов с пушками и мортирами.
В сентябре 1809 года начались уроки фехтованья у Сивербрюка, а с января 1810 года бывший учитель рисования Акимов заменен знаменитым тогда профессором живописи Шебуевым. В рисовании Николай Павлович уже настолько подвинулся, что мог начать уроки у нового преподавателя прямо копированием с гипсов, как видно из приходо-расходных книг того времени, где упоминается о покупке от Шебуева в 1810 году трех бюстов.
При своем расположении к этому искусству великий князь скоро сделал большие успехи[61], профессора же своего искренно полюбил и сохранил ему расположение свое и впоследствии, уже будучи императором[62].
К числу любопытных фактов в воспитании великого князя Николая Павловича относится тот, что в то время, как его учили или желали учить всему, даже латинскому и греческому языкам, даже такой воображаемой науке, как «мораль», в курсе его не была введена «естественная история», хоти она в воспитании того времени играла уже важную роль. В 1803 году какой-то студент поднес великому князю два кабинета[63]: минералогический и нумизматический, а в 1804 году поднесен был еще другой минералогический кабинет гимназистом Вельдбрехтом: он рассматривал эти кабинеты, конечно, как игрушки, с детским любопытством, но нигде не встречаем следов того, чтоб кто-нибудь дал ему систематические понятия как об этих кабинетах и минералогии вообще, так и о ботанике, зоологии и других отраслях естественных знаний.
Но в отношении к военным наукам императрица покорила свое нерасположение ко всему военному расчетом той будущности, которая, как нельзя было сомневаться, ожидала ее младших сыновей. К этой победе нежной матери над личными своими вкусами способствовали, конечно, и обстоятельства того времени, когда беспрерывные войны, внесенные в Европу завоевательным духом величайшего военного гения новых времен — Наполеона, — должны были убедить в невозможности для юношей, принадлежащих к русскому императорскому дому, исключительно гражданского воспитания. Словом, признано было за необходимое пригласить особых профессоров, которые прочитали бы Николаю Павловичу военные науки в возможно большей полноте.
Первым поводом к определению таких профессоров был сам Крафт, который в рапорте своем императрице (ноябрь 1809), писал, что, пользуясь советами и указаниями генерала Сухтелена (тогдашнего начальника инженерной части), он уже изложил великому князю Николаю Павловичу все то из науки фортификации, что сам знал как теоретик, а как совесть запрещает ему идти далее, то он просит для продолжения занятий его высочества избрать практического инженера.
Выбор пал на Оппермана, уже и в то время известного своими сведениями инженерного генерала, который за недостатком времени вследствие многочисленных служебных обязанностей просил поручить ему только общий надзор по этой части. Его просьба была уважена, и с этих пор Опперман принял деятельнейшее участие в военном образовании Николая Павловича.
Император Александр, как должно полагать, очень мало и редко видал младших своих братьев в лета их детства и не входил в подробности их воспитания, исключительно усвоенного себе их родительницею, но в настоящий период, когда дело шло об избрании преподавателей военных наук, государь призывал к себе Оппермана, расспрашивал его о познаниях великих князей и совещался с ним об избрании профессоров для преподавания под его руководством. <..>
В рапорте 2 марта 1810 года императрице Опперман между прочим писал, что так как желательно было бы, однако же, изложить великим князьям технические названия артиллерийские по части теоретической и практической на русском языке, то он и предлагает для преподавания артиллерии полковника артиллерии Маркевича (состоявшего при Втором кадетском корпусе) <..>
Это предложение было принято, как и предыдущее, и полковники Джанотти и Маркевич поступили в число преподавателей великих князей с 1 мая 1810 года.
Маркевич, занимая своих воспитанников серьезными упражнениями, в то же время искал доставлять им и некоторые развлечения: так, например, мы видим из ежедневных кавалерских журналов, что вскоре по своем поступлении, и именно летом 1810 года, он уже делал для них в Гатчине небольшие фейерверки; предметом же своим он занимал их не только теоретически, но и практически, упражняя, между прочим, в черчении (для чего сам даже покупал нужную бумагу большого формата), снятии местностей и проч.
К преподаванию тактики (в 1812 году) Опперман избрал сочинение Гибера[64], считая его лучшим для изучения новейшего способа вести войну и опираясь в этом «на отзывах Фридриха Великого, Вашингтона и Наполеона».
Вместе с тем великому князю начато было изложение истории кампаний Тюрення, принца Евгения[65], Фридриха Великого, Суворова и Наполеона.
Джанотти, по словам современников, успел приобрести особенное расположение своего ученика, который и впоследствии продолжал очень его любить. <..>
Известный в истории науки профессор Шторх, преподававший краткие курсы политической экономии великим княжнам Анне и Екатерине Павловнам, подал в марте 1810 года императрице Марии Феодоровне весьма пространную записку, в которой изъяснял необходимость начать с Николаем Павловичем курс, обнимающий собою все политические науки в их общей связи и взаимном действии. <..>
Приходо-расходные книги свидетельствуют, что в 1813 году к Николаю Павловичу определено было несколько новых профессоров, а именно: в майской трети начато производство жалованья сейчас названному нами действительному статскому советнику Шторху, коллежскому советнику Кукольнику и коллежскому советнику Балугьянскому. В предыдущей главе мы уже видели из собственного рассказа императора Николая барону Корфу, что Шторх преподавал политическую экономию, Кукольник — естественное право, а Балугьянский — энциклопедию, или историю права. Как шли их уроки, можно заключать из того же рассказа императора Николая: эти три профессора поступили к нему в одно время, и все три одинаково ему наскучили. Наука законоведения осталась совершенно вне учебного курса великих князей.
В том же 1813 году был определен профессор Вольгемут для преподавания физики (вместе с Крафтом или, вероятнее, в замену его). Вольгемут, по-видимому, производил очень много физических опытов, потому что в приходо-расходных книгах упоминается весьма часто о составах, инструментах и проч., употребленных им для сего, и о выдачи ему на сей предмет особых сумм.
Наконец, в том же году начались, вероятно, и уроки английского языка, потому что только с июня 1813 года упоминается в числе лиц, получавших жалованье, учитель английского языка Седжер. Кажется, сама императрица Мария Феодоровна была заинтересована этим языком, начинавшим входить в моду в последствие тогдашней политической роли Англии, и если начали преподавать его великому князю в 1813 году (когда Николаю Павловичу было уже почти 17 лет), то есть все основание заключить, что на это решились вследствие принятого императрицею после низвержения Наполеона намерения послать великого князя в Англию.
Любил ли Николай Павлович уроки английского языка, неизвестно, но, по крайней мере, он научился ему и говорил на нем довольно бегло[66].
При этом последнем, полном составе учителей и преподавателей великий князь провел остальное время своего воспитания, которое, по намерению императрицы, должно было продолжаться до 18-го года <..> И, если судить вообще по дневным журналам, то должно бы предположить, что успехи в науках были весьма значительные: начиная с 1809 года эти журналы становятся все более и более лаконическими, всякий день императрица должна была прочитывать, почти без всякого изменения, фразу кавалеров, что «великий князь учился и вел себя очень хорошо», и такие отзывы тянутся длинною, непрерывною цепью, перемежаясь и разнообразясь в своей монотонии единственно заметками о здоровье Николая Павловича, когда ему случалось простудиться и в продолжение нескольких недель кашлять или страдать болью в голове и животе. Но на длинных интервалах встречаются отзывы, как бы невольно вырывающиеся у того или другого кавалера и нарушающие принятое намерение находить занятия великого князя, — уже юноши, близкого к эпохе окончательного отлучения всех воспитателей и преподавателей, — отличными. Так, в феврале 1809 года читаем: «поведение его высочества было весьма хорошо; но нельзя сказать того же об учебных занятиях, — не потому, чтобы уроки дурно шли, но потому, что желательно бы, чтоб он был занят своим предметом и внимателен к тому, что ему говорят, чтоб он более действовал сам собою и не приводил в необходимость повторять все одно и то же или напоминать ему то, что он уже знает». В том же феврале читаем еще: «великий князь очень хорошо учился, кроме русского урока, который был только что изряден, потому что он мало размышляет и забывает самые простые вещи». В сентябре 1810 года мы находим, что, несмотря на все предшествовавшие рассказы об успехах в латинском языке, великий князь сильно и в сердцах жаловался на «невыносимые трудности» этого языка, чего бы, конечно, не могло быть, если бы он действительно успевал так, как повествовали журналы. Одна обмолвка дневных журналов иногда опровергает целые сотни страниц угодливых похвал. Мы уже говорили, со слов самого Николая Павловича, что он терпеть не мог латинского языка, никогда порядочно ему не выучился и немного выученное потом тотчас же забыл.
О причинах, по которым императрица захотела, чтоб Николай Павлович учился греческому языку, мы узнаём из одного рапорта Аделунга императрице (от 8 октября 1813 года): «Когда вашему величеству благоугодно было, — говорит он, — повелеть мне заняться с его императорским высочеством началами греческого языка, вы соизволили прибавить, что познание этого языка вам кажется необходимым для понимания весьма многих терминов из области наук, искусств и разговора, происходящих от греческого языка и принятых во французский. <..> Чтобы придать этим занятиям более занимательности, я присовокупил объяснение военных греческих древностей, рассказы об их празднествах и играх, описание городов Геркуланума и Помпеи и многие другие предметы, столько же сообразные с моею задачею». В заключение Аделунг просил у императрицы дозволения прочитать великому князю курс древней мифологии, утверждая, что сие будет необходимо столько же для основательного рассматривании произведений изящных искусств и для дальнейших успехов в греческом языке, сколько и для избежания того, чтобы великий князь не ознакомился с мифологиею посредством какой-нибудь новейшей книги, которая «слишком заняла бы его воображение», и проч. Едва ли, впрочем, это предложение Аделунга не клонилось более к тому, чтобы продлить свои уроки после окончания прежних, и не один он предлагал вовсе ненужные длинные курсы, которые легко было заменить прочтением двух или трех хороших книг. <..> Нет сомнения, что Николай Павлович, с свойственною ему проницательностью, умел оценять и подобных преподавателей, и их побудительные причины, и потому, презирая их поверхностные курсы, не питал и к ним лично большого уважения, как видно, например, из одного журнала 1810 года, где читаем, что, «ласкаясь к господину] Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступать ему на ноги» и повторял это много раз.
Одно, в чем ни один из преподавателей и воспитателей Николая Павловича никогда ему не отказывал, это была чрезвычайная его память. Примеров ее в отношении к учебным предметам можно бы привести весьма много, но достаточно будет и одного отзыва журнала 1811 года 10 января: «репетиция космографии была, — сказано тут, — новым доказательством превосходной памяти великого князя, потому что он, в продолжение многих уже лет не занимаясь этим предметом, вполне, однако же, удовлетворил всем вопросам». <..>
В продолжение последних лет своего воспитания Николай Павлович сохранил всю ту строптивость и стремительность характера, всю ту же настойчивость и желание следовать одной собственной своей воле, которые уже и в предыдущий период давали столько заботы его воспитателям, и с возрастом эти качества даже еще более усиливались. Несколько примеров из дневных журналов могут дать достаточное понятие о физиономии этого своеобразного характера в описываемую эпоху и об отношениях Николая Павловича к окружавшим его лицам.
Еще характернее следующая черта: в конце того же 1809 года Арсеньев за что-то по обыкновению выговаривал и читал наставление великому князю. Вероятно, все это сильно надоело последнему, и он, наконец, вскричал: «Вам это не нравится, — а я привык так делать!». Арсеньев грозился жаловаться, ожидая (говорит он), что Николай Павлович, как прежде в случае грубости или дерзости бывало, станет просить прощенья, но он остался при своем. Однако же на другой день, когда прошел первый пыл заносчивости, великий князь раскаялся и просил у Арсеньева извинения, но отнюдь не из страха наказания, а сожалея, что огорчил воспитателя, который был ему предан.
В этом и следующих годах воспитатели часто жаловались на его «желанье повелевать», и иногда он лучше предпочитал чего-нибудь лишиться, чем сделать не по-своему: так, например, в апреле 1811 года доктор Рюль запретил ему за обедом по причине небольшого расстройства желудка жареную баранину со шпинатом, которую тут подавали великому князю и заменили это блюдо телячьими котлетами, и как не слушались его просьб позволить ему баранину, то он сказал, что «ничего не хочет, потому что сыт».
Новостью в этот период было то, что Николай Павлович вдруг полюбил фарсы, каламбуры, слишком неумеренную (по словам воспитателей) и неуместную веселость. «II veut toujours briller par des bons mots, — пишут кавалеры, — il est toujours le premier a en rire a gorge deployee et s'en applaudit seul, en interrompant souvent les discours des autres»[67]. Когда же Дамсдорф пробовал останавливать эту вновь появившуюся страсть к фарсам, «il affecte de ne pas y faire attention»[68].
На бильярде и в бостон он играл в это время с прежнею заносчивостью и стремительностью, с прежним же «слишком большим желанием выиграть», — говорят журналы. Одним из любопытных фактов этого периода представляется тот, что продолжающееся крайнее пристрастие великого князя ко всему военному думали победить рассудком, убеждением, заставляя его самого рассуждать об односторонности такого направления и тем навести, наконец, на новую дорогу. Так, однажды задано было темою русского сочинения: «Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но что и другие занятия для него столько же почтенны и полезны!» Что же из этого вышло? Великий князь, не поддаваясь расчету своих воспитателей, вместо ожидаемых рассуждений просто ничего не написал, так что наконец Ахвердов, объясняя себе это пассивное упорство недостатком внимательности или предубеждением в пользу военного сословия и сжалившись над великим князем, сам продиктовал ему все сочинение, о чем и записал в дневной журнал императрице.
Если так шло в учебных занятиях и во внутреннем домашнем быту великого князя, то во внешности своего обращения с посторонними лицами он все более и более приобретал ту свободу, то приличие, те царственные, величественные манеры, которые впоследствии столько его отличали. Уже в январе 1809 года кавалеры отзываются с похвалою о приеме, сделанном им французскому и австрийскому посланникам и другим лицам; с летами уменье принимать представлявшихся ему с особенною грациею, умом и достоинством постоянно увеличивалось, и с этой стороны воспитателям не было возможности делать какие-нибудь замечания.
Заметим еще, что в течение 1810-го и 1811 годов великий князь очень любил верховую езду и много употреблял времени на это занятие, так же, как и на рисование. В 1810 году донские казаки представили через нарочно присланного урядника с товарищами несколько своих лошадей в подарок обоим великим князьям, и, вероятно, лошади эти также служили для любимой тогдашней его забавы.
Наконец, нельзя не упомянуть, что Николай Павлович, соображаясь с волею своей родительницы, в течение этого периода продолжал носить попеременно с военным платьем гражданское, и даже, совершенно наперекор привычкам последующих годов, одевался зимою чрезвычайно тепло, нося зимою не только собольи сюртуки и теплые бекеши, но и медвежьи кирейки, шубы, круглые шляпы на вате, теплые перчатки и рукавицы и проч. Так велось до конца 1813 года, в котором в последний раз упоминается о штатском платье (фраках и пр.). С 1814 года в приходо-расходных книгах уже говорится об одних только мундирах и прочих подробностях военного костюма: шубы и бекеши заменяются военною шинелью, круглые шляпы — одними фуражками и шляпами треугольными.
Этот в некотором роде переворот во всех внешностях жизни, совпадающий с прекращением в начале 1814 года постоянных учебных занятий, имел своею причиною истечение того срока, который был назначен императрицею для воспитания великого князя Николая Павловича. Еще в июне 1813 года ему минуло 17 лет, и классы его по первоначальному плану его родительницы тогда уже должны были кончиться; но она все старалась несколько продлить срок и удержать еще немного своего сына в классных комнатах, посреди книг, учителей, отчетов, программ и журналов.
Сохранилось сведение, что оба великие князя рвались на войну, в которой пламенно желал принять тогда участие всякий русский; но ни император Александр, ни императрица на то не соглашались, и все просьбы Николая и Михаила Павловичей оставались тщетными; только тогда получили они соизволение своей родительницы и императора, когда война была перенесена во Францию; но и тут, от разных замедлений они поспели в Париж, когда все уже было кончено[69].
Отпуская двух младших сыновей своих за границу, императрица, так сказать, в первый раз ставила их на суд света — в один из торжественнейших исторических моментов новой Европы — и слагала с себя бремя и обязанности, лежавшие на ней с той минуты, когда она приняла на себя их воспитание. Отпуская молодых людей в действующую армию, она написала большое письмо, которым прощалась с ними на пороге детской комнаты, где не покидала их столько лет ее материнская забота — письмо, которым она напутствовала своих юных царственных питомцев на открывавшееся перед ними новое поприще жизни. <..>
В путешествии сопровождали великих князей: Ламсдорф, Саврасов, Алединский, Арсеньев, Джанотти и доктор Рюль.
Дальнейших сведений об этой поездке и о пребывании великих князей за границею мы, к сожалению, не имеем, хотя нет сомнения, что они постоянно переписывались оттуда со своею родительницею и эта переписка, вероятно, должна еще где-нибудь находиться; знаем только, что в Париже Николай Павлович впервые после лет детства снова свиделся с бывшим товарищем своих игр, молодым Владимиром Федоровичем Адлербергом, между тем уже кончившим воспитание в Пажеском корпусе и поступившим в лейб-гвардии Литовский полк. Великий князь радостно приветствовал его, вспомнил старину, обласкал и с тех пор уже никогда не изменял своего к нему благоволения.
Хотя по первоначальному плану императрицы Марии Феодоровны было предположено, чтобы с наступлением Николаю Павловичу 17 лет окончились все учебные его курсы, но это намерение было, как мы уже видели, изменено и классы продолжались до самого отъезда великого князя в действующую армию; для некоторых же высших наук: истории финансов, наук военных и т. и. — лекции возобновились и по возвращении его, в конце 1814 года, в Петербург. Впрочем, с этого времени лекции уже не были наблюдаемы с прежнею точностию, потому что оба великие князя часто стали присутствовать на разводах, парадах и военных ученьях, посещать арсеналы и другие военные учреждения, смотреть новоприводимых рекрутов и проч. — одним словом, получили возможность и свободу предаваться всем тем военным занятиям, которые прежде были им строго запрещаемы. Сверх того, они присутствовали теперь также на разных придворных торжественностях и церемониях, что естественно отнимало много времени и у лекций, и у приготовлений к ним.
О частых выходах и выездах Николая Павловича по возвращении его из армии можно заключить уже и по одной на вид ничтожной подробности его туалетных счетов, именно: в течение сентябрьской трети 1814 года вымыто было для него перчаток 113 пар, а в продолжение январской трети 1815-го — 93 пары, — количество, подобного которому в счетах прежних годов никогда не встречалось.
В начале 1815 года к числу военных лекций великого князя прибавились «беседы с генералом Опперманом о военных науках». Они состояли в том, что великий князь читал разрабатываемые им самим сочинения и трактаты о каких-нибудь предполагаемых военных действиях или планы войны на известном стратегическом пункте и должен был давать ответ на все детальные вопросы Оппермана. Беседы эти, судя по рапортам сего последнего императрице, весьма его удовлетворяли.
Так, когда в феврале и марте Николай Павлович должен был отдавать отчет в составленном им большом трактате о войне против соединенных сил Пруссии и Польши, преподаватель находил, что великий князь судил весьма верно о физиономии и топографических массах тогдашней западной нашей границы, верно распределял части войск, нужных на разных пунктах действий; по правилам науки производил ходы и обдумывал свои резервные силы, и вообще не только с большим тщанием изучил план кампании и местности, но и выказал здесь столь блестящие способности и соображения тактические, что при первом чтении Опперману вспало даже на мысль, не имел ли его ученик в своих руках, во время этой работы, мемуар, написанный о том же предмете одним русским генералом. По артиллерийской части результаты оказались не менее удовлетворительными, и в заключение курса военных наук Опперман нашел нужным изобразить фиктивную войну, в которой Михаилу Павловичу поручена была часть оборонительная, а Николаю Павловичу наступательная. Сверх того он советовал последнему читать подробные истории замечательных кампаний, через что, писал он, «неминуемо должны усовершенствоваться в великом князе его блестящие военные способности, состоящие в таланте верно и ясно судить о военных действиях».
Но все эти занятия недолго продолжались: возгоравшаяся вновь война с Наполеоном вызвала еще раз войска наши за границу, и на этот раз великие князья уже без особенного, как кажется, затруднения получили дозволение находиться при армии.
По возвращении из похода Николай Павлович, начиная с декабря 1815 года, проходил снова несколько курсов с некоторыми из прежних своих профессоров. Из числа их Балугьянский (преподававший в это время науку о финансах) в рапортах своих отзывается самым похвальным образом о занятиях великого князя. <..> С Ахвердовым Николай Павлович проходил в начале 1816 года русскую историю (а именно царствования Иоанна Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова и изложение событий времен Лжедимитрия и внутренних смут). Продолжались также занятия с Маркевичем и Джанотти, с первым — военными переводами, со вторым — чтением сочинений Жиро и Ллойда о разных кампаниях, в том числе и о кампаниях 1814-го и 1815 годов, а также разбором проекта «об изгнании турок из Европы при известных данных условиях». Но из заметок профессоров видно, что эти лекции, подобно тому, как в начале 1815 года, были весьма неаккуратны во времени, будучи часто опускаемы по случаю военных смотров, парадов, разводов и разных придворных церемоний.
В течение летних месяцев 1816 года предназначено было Николаю Павловичу объехать некоторые внутренние наши губернии. Для сего составили и поднесли императрице особую инструкцию о том, где и как великому князю обозревать те губернии, на что обращать внимание, как вести собственноручный журнал и проч. Сама императрица очень много занималась этими подробностями, и по своей всегдашней привычке давать младшим сыновьям своим при разлуках с ними собственноручные письменные наставления она и на этот раз напутствовала Николая Павловича нежным и заботливым письмом (от 8 мая 1816 года), написанным накануне его отъезда. Оно в особенности интересно тем, что, выражая настоящую цель всего путешествия, содержит в себе и разбор самою императрицею некоторых сторон характера и привычек ее сына1.
<..> Согласно желанию императрицы Николай Павлович вел в продолжение путешествия своего журнал в двух отделах: один под названием «Общий журнал по гражданской и промышленной части» (первоначально вместо «промышленной» было написано и потом им же самим зачеркнуто «трудолюбивой»), другой под названием «Журнал по военной части». <..>
Журнал по гражданской части состоит из быстрых и кратких описаний отдельных городов и из общих обзоров каждой губернии в общем ее составе. Большая часть сведений, помещенных в этих описаниях, не имеет особенного значения, потому что великий князь во время быстрых переездов своих не имел ни времени, ни возможности заняться серьезным и пристальным изучением и, естественно, мог узнавать и вносить в свой журнал больше только то, что говорили ему губернаторы и другие должностные лица (о чем несколько раз и упомянуто в разных местах журнала), т. е. только то, что этим лицам приятно или выгодно было рассказать ему по своим личным соображениям и видам.
Ему же самому принадлежат лишь некоторые заметки о большем или меньшем внешнем благосостоянии и о тюрьмах, острогах и других общественных заведениях, как они ему представлялись при первом обзоре. Заметки эти, нося на себе следы наблюдательного и любознательного ума, в особенности везде обнаруживают отлично доброе сердце и желание добра, воспитанные примером и советами императрицы Марии Феодоровны. Для благотворительных же замечаний губернии наши, особенно западные, представляли в то время обширное поприще, оставшись в самом жалком положении после недавнего нашествия французов. В числе собственных мнений великого князя самую важную и характеристическую роль играют его отзывы о поляках и жидах; мнения эти, как известно, не изменились и впоследствии.
Приведем здесь нисколько примеров ко всему сказанному из числа заметок по гражданской и промышленной части[70].
«От самой Гатчины до Порхова (так начинается журнал) ничего примечания достойного по дороге нет; мало населено, и то самые бедные деревни тесно строенные и без всякого фундамента»… «Так называемый город Луга в самом жалком положении, вообще весь уезд отменно беден, и почва, судя по сторонам дороги, отменно неплодородна, песчана и лесиста; леса по большей части казенные и весьма запущены».
В Порхове «дворянство довольно многочисленно, но живет по деревням. Арестантский острог с госпиталем в таком жалком положении, что грешно не упомянуть об оном; ветхая деревянная изба состоящая из трех низких чуланов почти без окон или отдушен, в коих посереди 22 человека инвалид без сменно караульных и 66 арестантов в двух остальных, без пищи, без одежды, в спертом гнилом воздухе, без различия ни родов преступлений ни возраста, одни на других — старая разваливающаяся деревянная караульня в которой прилипчивыми болезьнями одерживаемые больные арестанты в одной комнате со стерегущими инвалидами, на одних нарах, без одежды без лекарств без суммы на содержание, кроме от милостынь собираемой, — вот самое верное и очевидное описание здешнего острога»… В Витебской губернии «много озер, лесу, полей засеянных весьма мало, деревни очень бедны и все имеет вид пустой и очень несчастный…». «Ни которая из раззоренных французами губерний столько не потерпела, как Смоленская, ибо все армии прошли оную два раза… Казна и дворянство сколь ни старались подать руку помощи несчастной губернии; но плохой образ раздачи довольно значительной сей суммы, сделал сие вспоможение почти нечувствительным и обратил оное казенным крестьянам, можно сказать в совершенную гибель, ежели правительство не употребит скорых мер для укрощения сего зла. Из сей краткой таблицы, почерпнутой мной из рапорта Смоленского гражданского губернатора и из частных разговоров с ним о сих важных статьях, явствует что правительство выдало на вспоможение Смоленской губернии 54.79,038 руб. с копейками. Из сей суммы употреблено на пропитание обывателей и на засев полей:
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Кроме сего со всеми партикулярными вспоможениями сия сумма может составить до 7 миллионов; сумма которая б хорошею раздачею могла бы принести важную пользу — но все роздано мелкими участками, и почти всё таким кои менее нуждались; ибо нет пропорции между суммами розданными помещичьим и казенным; сим последним почти ни чего не досталось.
Уплата же сих денег разделена на 7 участков и начинается с нынешнего года; — казенный крестьянин плотит в казну со всеми повинностями до 30 руб., теперь же приходится ему выплачивать 74 руб. вспомогательных, что составит всего с казенной души до 110 руб., — где ему их взять; у него ни только скота нет или лошади, но у многих и домов нет, и кое как живут! — полей засеянных почти нет, — а недоимки строго взыскиваются! Прежний главноуправляющий о сем ни только не рапортовал, но сам изобретатель сего образа выплачивать казенные пособия! — вот нынешнее положение губернии; прибавя к сему, что 5-я часть жителей от войны исчезла — можно будет иметь понятие о горестном ее положении»… «Г[осподин] Румянцов в прекрасном имении своем Гомле (Могилевской губернии) умел сделать полезными самых дворовых людей; заведя полезные фабрики, кои их полезным образом занимают. Равно и г[оспо]жа Мелин, первая подала пример, что можно селить Бело-русских крестьян в хороших избах с трубами приучить к опрятности и доставить им некоторое достояние; чего другие и понятия не имеют. Вообще в Бело-Руссии дворянство, состоящее почти все из весьма богатых поляков, отнюдь не показало преданности к России и кроме некоторых Витебских и Южных Могилевских дворян все прочие присягали Наполеону.
Крестьяне их почти все на тяжелом оброке, и весьма бедны, — притом общая гибель крестьян сих провинций — жиды здесь совершенно вторые владельцы, они промыслами своими изнуряют до крайности несчастный народ.
Они здесь все, и купцы, и подрядчики, и содержатели шинков, мельниц, перевозов, ремесленники и проч, и так умеют притеснять и обманывать простой народ, что берут даже в залог не засеянной яровой хлеб и ожидаемую не засеянную жатву; они настоящие пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно истощающие несчастные сии губернии. Удивительно что они в 1812 году отменно верны нам были и даже помогали где только могли с опасностию жизни. Также не совсем бесполезно будет упомянуть, что здесь в губернии 37 католицких монастырей, из них половина почти иезуитских, воспитывающих юношество всех исповеданий; главнейшие в Орше и Могилеве; всякий день обращают они в свою веру молодых людей и как они совершенно отделены от гражданского ведомства, даже их имения, то ежедневно происходят беспорядки и замешательства»… «Въезжая в Черниговскую губернию из Белоруссии проезжать должно чрез отлично богатую раскольничью слободу Добрянку; они все весьма благонравны и чистые староверцы, без всякой примеси других раскольничьих сект; их до 1500»… «В Чернигове церкви весьма древни и тем только и хороши, но не в лучшем вкусе.
Прекрасный каменный новый острог со стеной; в нем две тюрьмы, но худо содержаны, а главная посереди каменная, очень хорошая, в нем более 150 арестантов, из них некоторые более 5 лет содержатся за не воспоследовавшим решением Сената.
Школа за городом в коей живет 150 студентов, гимназия довольно хорошая, но сумма столь маловажна, что ни коим образом нельзя их порядочно содержать, наприм. летнее одеяло парусинное полагается одно на 6 лет, а на содержание школьника по 3 копейки на день. Ремесленное училище в довольно хорошем но худо содержанием здании, в нем до 60 и более учеников кои довольно хорошо работают особливо слесари и столяры. Городовая больница довольно хороша, но не велика и строение старое и худо поддерживается. Дом сумасшедших отменно хорош и хорошо содержав, равно и аптека. Вообще все заведения приказа очень хороши, жаль только щиты положены такие, что ни коим образом содержать их как должно не возможно».
<..>
В журнале «по части военной» все почти замечания относятся до одних неважных внешностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и проч, и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войска. Даже о столь важной стороне военного дела, какова стрельба, нет нигде речи, о лазаретах же, школах и тому подобном[71] упоминается лишь вскользь, чрезвычайно кратко. Примерами сказанного могут служить следующие отрывки, выбранные из числа наиболее любопытных.
«В Витебске гарнизонная служба довольно исправно исполняется, есть малые ошибки но весьма маловажные, люди выправлены очень порядочно; только перевалены немного назад и на походе гнут колено; по музыки идя держат ногу весьма хорошо и хорошо равняются и заходят; офицеры довольно ловки и хорошо знают свое дело… Сводный батальон весьма хорошо выучен, офицеры очень тверды по фрунту, солдаты обучены посредственно, но шаг вовсе не верен, част, в егерях меньше, люди не тесно стоят в рядах, рядами ходят весьма плохо, фрунтом еще хуже. Баталионный командир весьма старается и в скором времени батальон будет таков, как должен быть». О Бобруйской крепости (которой план от руки набросан в журнале) находится несколько фортификационных заметок. К числу самых важных замечаний в журнале относится следующее о малороссийских казачьих полках: «Полтавская губерния ставит на службу 9 казачьих полков по 1200 человек. Нынче они распущены; они учреждены были в 12-м году, и равно как и черниговские, в мирное время не служат и никакой пользы не приносят (после того следовали слова «то становятся в тягость губерниям, кои их одевают», но великий князь зачеркнул их). Дворянство и казаки довольны б были, если б из сих 15 казачьих составить 6 уланских или иных полков, ибо содержание сих 6 полков меньше стоило бы, нежели 15, а польза б была та, чтоб армия имела 6 прекрасных регулярных полков, коих бы содержание ничего правительству не стоило и вместе б не было тягостно губерниям»… «В местечке Аврамовке первой конно-егерской дивизии легкая конная рота № 3 удивительно хороша и людьми, и лошадьми, сии последние даже слишком велики. Ученье так живо производится, с такою живостию, что без удовольствия видеть нельзя»…
По возвращении из своего трехмесячного путешествия по России Николай Павлович скоро отправился в новое заграничное путешествие, о цели и времени которого мы узнаём из собственноручной записки, представленной Мариею Феодоровною императору Александру 30 апреля 1816 года и касавшейся разных подробностей путешествия великого князя по России (как то: потребных сумм, сухопутных и водяных переездов, принятия губернаторов и предводителей, присутствия на балах и проч.). Сопутствовали Николаю Павловичу в этом путешествии кавалеры Глинка и Саврасов. Это была последняя их служба, равно как и прочих лиц, находившихся при великом князе Николае Павловиче во время его воспитания. В июле 1817 года, через несколько дней после наступления гражданского его совершеннолетия (царственное наступило еще за три года перед тем, но не было ничем ознаменовано), совершилось его бракосочетание с августейшею дочерью прусского короля, принцессою Шарлоттою, нареченною при св. миропомазании Александрою Феодоровною, чем самым положен предел его учебному воспитанию и надзору кавалеров.
Генерал Ламсдорф, получивший между тем в течение 17 лет, проведенных им при великих князьях, несколько всемилостивейших наград (чин генерала от инфантерии, ордена Св. Александра Невского, Св. Владимира I ст. и Св. Андрея Первозванного), возведен был в 1817 году в графское достоинство. Сверх того, император Александр пожаловал ему табакерку с портретами своих родителей и алмазною надписью: «Бог благоволил Их выбор», а императрица вручила ему другую табакерку, осыпанную драгоценными камнями, так расположенными, что начальные буквы их французских названий составляли слово «Reconnaissance» (Благодарность). С тех пор Ламсдорф в звании члена Государственного совета доживал свой век в бессрочном отпуску у себя в деревне. Но император Николай, памятливый единственно к добру, не забыл старика, хотя в свое время столько претерпевал от него гонений. В день своей коронации, 22 августа 1826 года, он прислал бывшему воспитателю своему в деревню с особым фельдъегерем свой портрет. Потом, когда в марте 1828 года граф умер, уже в Петербурге, и в день его кончины сын его явился к государю с докладом о том и о желании отца быть погребенным без всяких военных почестей и при участии одних родных, Николай Павлович отвечал: «Надеюсь, что вы меня не исключите из числа родных», — и почтил своим присутствием погребальный обряд в Анненской лютеранской церкви.
Прочие воспитатели Николая Павловича получили также щедрые всемилостивейшие награды и никогда впоследствии не были им забываемы.
Нельзя не упомянуть здесь о весьма замечательном факте, относящемся к последнему периоду безбрачной жизни Николая Павловича и самим им впоследствии высказанном. Однажды, в 1835 году, посетив С.-Петербургскую Калинкинскую больницу, император Николай обратился к дежурному ординатору Реймеру, сопровождавшему его при обзоре палат больницы, и сказал ему: «Я пришлю сюда своего сына, и ты покажи ему самые ужасные примеры сифилитической болезни на мужчинах и женщинах. Когда я был молод и еще не женат, мой доктор Крейтон тоже водил меня по военному госпиталю, и больные, которых я увидел, произвели во мне такой ужас, что я до самой женитьбы своей не знал женщин».
Через несколько дней после посещения императора действительно в Калинкинскую больницу пожаловал великий князь наследник и цесаревич Александр Николаевич, и вид больных, которых ему показали, был столь страшен и возмутителен, что он, побледнев, нашелся вынужденным поспешно выйти, присесть в другой комнате и спросить стакан воды[72].
Со вступлением в брак жизнь великого князя Николая Павловича получила новое течение: ему предназначены были занятия и заботы, дотоле ему неизвестные; началось служение государству на различных поприщах, и чувства, которые его в этом одушевляли, высказаны были им самим в одной из позднейших бесед (в 1847 году) с статс-секретарем бароном Корфом. Говоря между прочим о патриотизме и чувстве народности и изъясняясь, сколько при всей их необходимости должно, однако же, избегать крайностей, государь прибавил, что с этой стороны он не может ничего приписать влиянию своих учителей, но очень многим был обязан людям, в обществе которых жил, некоторым из своих кавалеров, искренно любившим Россию, а между тем понимавшим, что можно быть самым добрым русским, не ненавидя, однако ж, без разбору всего иностранного.
Осуществление этой любви к своему Отечеству, в ее приложении к современным историческим событиям и в том смысле, как понимал ее наш великий Николай, — и было всегда главною задачею, главным двигателем всего его царствования. Возвеличить, прославить Россию в высшем блеске и сиянии славы и могущества, «быть добрым русским, не ненавидя, однако же, без разбору всего иностранного» — вот к чему стремился он во все тридцать лет своей венценосной жизни!

Воспоминания
Императрица Александра Федоровна

1817&nbsp;год
По приезде моем в Россию я была встречена на границе свитою, состоявшею из престарелой княгини Волконской и девицы Варвары Ушаковой, обер-мундшенка графа Захара Чернышёва, гофмейстера господина] Альбедиля, камергера князя Василия Долгорукова и камер-юнкера господина] Соллогуба. Я не говорю о моих впечатлениях, о грусти, испытанной мною, когда я покинула пределы моего первого Отечества, это входит в область моего частного дневника, а настоящее должно представить собою нечто вроде мемуаров. (Заметка: я выехала из Берлина 1(13) июня, а прибыла в Павловск 19 июня.)
Мой жених, великий князь Николай Павлович, встретил меня у пограничного шлагбаума, с обнаженной шпагой, во главе войска. Мое путешествие совершалось медленно по невозможным дорогам и при невыносимой жаре. В Чудлейге (На Чудовской станции) 17 июня я много плакала при мысли, что мне придется встретиться с вдовствующей государыней, рассказы о которой меня напугали. 18 июня, вечером, в Каскове[73], я очутилась в объятиях моей будущей свекрови, которая отнеслась ко мне так нежно и ласково, что сразу завоевала мое сердце. Император Александр и Михаил [Павлович] также выехали мне навстречу. Император приветствовал меня с тем изяществом и в тех сердечных и изысканных выражениях, которые ему одному были свойственны. Я нашла вдовствующую государыню гораздо моложе, стройнее и лучше сохранившеюся, нежели привыкла видеть женщин лет под 60. (Ей было в то время 58 лет.)
На следующий день я продолжала, с невыразимым чувством, путешествие и проехала через Гатчину и вдоль ограды Царскосельского парка; меня сопровождал отряд лейб-казаков, что, прибавляю в скобках, доставляло мне истинно детское удовольствие. Мы подъехали к Павловску, который на первых же порах произвел на меня самое благоприятное впечатление, благодаря прекраснейшей погоде. Мой экипаж остановился у собственного садика ее величества вдовствующей государыни, которая прижала меня к своему сердцу. Император Александр поцеловал меня; я узнала тетушку Антуанету Вюртембергскую и ее дочь Марию; тут вдруг ласковый голос произнес, обращаясь ко мне: «А для меня вы не имеете и взгляда!» — и вот я бросилась в объятия к императрице Елизавете, которая тронула меня своим радушным приветствием, без всяких преувеличений, без всяких показных излишних чувств. Весь двор был, кажется, собран в садике, но я ничего не различала; помню только прекрасные розаны в полном цвету, а особенно белые, которые тешили мой взор и как бы приветствовали меня. Мне представили некоторых, но я оказалась в состоянии обдумывать и отдать себе отчет в своих чувствах, только когда наконец очутилась одна в прелестном помещении, мне отведенном. Только что я уселась пред зеркалом, чтобы заняться туалетом, как вошла ко мне без церемоний какая-то пожилая женщина и промолвила по-немецки: «Вы очень загорели, я пришлю вам огуречной воды умыться вечером».
Эта дама была пожилая, почтенная княгиня Ливен, которую я впоследствии искренно полюбила, но, признаюсь, эта первая фамильярная сцена показалась мне весьма странной. Так как фургоны с моей кладью еще не прибыли, то мне пришлось явиться на большой обед в закрытом платье, весьма, впрочем, изящном, из белого гроденапля, отделанном блондами, и в хорошенькой маленькой шляпке из белого крепа с султаном из перьев марабу. То была самая новейшая парижская мода. В длинной галерее, ведущей в церковь и наполненной нарядною публикою, я увидела в амбразуре окна Цецилию и, ни у кого не спрашиваясь, бросилась к ней; мы обе расплакались, не видавшись целых три года! Говорят, что это проявление нежности не только не возбудило неудовольствия, но даже тронуло большинство присутствовавших. Сколько раз впоследствии мне говорили о моем первом появлении в этой галерее; юную принцессу осматривали с головы до ног и нашли, по-видимому, не столь красивой, как предполагали; но все любовались моей ножкой, моей легкостью походки, благодаря чему меня даже прозвали «птичкой».
Император Александр представил мне кавалеров, в числе которых я нашла немало знакомых мне еще со времени войны 1813 и 1814 гг. Дамы, представленные мне вслед затем вдовствующею государынею, были для меня все новые лица: m[ademoise]lle Нелидова Екатерина Ивановна, как образец воспитанниц Смольного, поразила меня своею некрасивою наружностью, отсутствием изящества. Графиня Орлова Анна Алексеевна произвела на меня приятное впечатление предупредительностью своего обращения, и мне показалось, что ей было жаль меня — юной принцессы, бывшей внове и столь чуждой всей величественной обстановке! Мы обедали в большой четырехугольной зале. Я помню, что император указал мне на княгиню Варвару Долгорукую и на княгиню Софию Трубецкую как на двух молодых женщин, самых красивых при дворе и наиболее пользующихся успехом. Вечер проведен был в семейном кругу; моему старшему брату Вильгельму, сопровождавшему меня, едва минуло 20 лет, и он только что перестал расти. Меня сопровождали из Пруссии графиня Трухзес, в качестве обергофмейстерины, графиня Гаак, рожденная Таунцен, и моя добрая Вильдермет, бывшая моей гувернанткой с 1805 г.
19 июня 1817 г. совершился мой торжественный въезд в Петербург; мы позавтракали в деревне Татариновой, близ заставы, и там обе императрицы сели вместе со мною и обеими принцессами Вюртембергскими в золоченое, но открытое ландо; меня посадили по ту сторону, на которой были расставлены войска, т. е. по левую сторону от обеих императриц. Я чрезвычайно обрадовалась, когда увидела опять войска гвардии, а особенно полки Семеновский, Измайловский и Преображенский, знакомые мне еще по смотру, произведенному в Силезии, близ Петерсвальдена, во время перемирия в 1813 г.
Увидев кавалергардов, стоявших возле Адмиралтейства, я вскрикнула от радости, так они мне напомнили дорогих моих берлинских телохранителей. Я не думала тогда, что буду со временем шефом этого полка. Поднявшись по большой парадной лестнице Зимнего дворца, мы направились в церковь, где я впервые приложилась ко кресту.
<..> По вечерам мы с Николаем катались неоднократно верхом. Однажды мы пили чай на «собственной даче»1, куда отправились верхом; по дороге мы повстречали Кавалергардский полк, шедший на маневры, и maman[74] сделала нам потом замечание, что нас должен бы был сопровождать генерал Ушаков, так как мы слишком юны, чтобы ездить верхом только вдвоем.
За празднествами последовали маневры; они происходили между Петергофом и Ораниенбаумом. На них присутствовали иногда императрицы и обе принцессы Вюртембергские, и я, приезжая впятером в ландо; но так как мне приходилось сидеть между двумя величествами, то я не испытывала никакого удовольствия от зрелища, которое при иных условиях было бы для меня большим удовольствием. Я помню маленькую сцену, происшедшую как-то между обеими императрицами, первую из тех, какие мне довелось видеть в этом роде. Князь Меншиков, исполнявший обязанности сопровождателя и императорского вагенмейстера, повез нас как-то по довольно плохой дороге, лошади запутались, и коляска неожиданно покатилась назад, довольно устрашающим образом. Maman закричала, чтобы открыли дверцы и торопливо выскочила; императрица Елизавета последовала за нею; то же сделали и мы. Едва ступив на землю, maman подошла к императрице Елизавете, взяла ее за руку и голосом, по-видимому, исполненным самого горячего участия, промолвила: «Вы испугались, милое дитя мое? Как вы себя чувствуете?», а императрица ей отвечала, что она «ничуть не испугалась, а напротив того, вы испугались». Maman повторила опять свое, а императрица принялась снова защищаться. Я не знала, как себя тут и держать! Когда мы снова уселись в экипаж, я заметила, что императрице Елизавете было неловко, что я присутствовала при этой сцене, и, как бы себе в извинение, она сказала мне, когда мы остались одни, будто вдовствующая императрица, к несчастью, нередко сваливает на нее то, что в действительности пугает ее самое, а она этого терпеть не может. Я ничего на это не отвечала, но обсудив мысленно это происшествие, нашла, что если за maman и водилась подобная слабость, то все же вина в недоразумениях ложится на императрицу Елизавету: своим едким и обидчивым тоном она только затягивала сцену, которая могла бы пройти незамеченной, прояви императрица Елизавета большую ласковость. Как бы то ни было, это послужило мне уроком.
По возвращении в Павловск мы вернулись к прежнему образу жизни. Вскоре я должна была прекратить верховые поездки, так как однажды за обедней, когда я старалась выстоять всю службу не присаживаясь, я упала тут же на месте без чувств. Николай унес меня на руках; я этого и не почувствовала вовсе и вскрикнула, только когда мне дали понюхать летучей соли и я пришла в чувство. Этот случай, в первую минуту напугавший присутствующих, был как бы предвестником моей беременности, которой я сама едва верила; это известие обрадовало всех! Говорят, будто на том месте, где я упала, нашли обсыпавшиеся лепестки роз, вероятно из моего букета, и это нашим дамам показалось очень поэтичным.
Начались приготовления к поездке в Москву, где двор должен был поселиться на зиму. Делалось это с целью поднять дух древней столицы, истребленной в 1812 г. от пожара. Перед отъездом мы возвратились в Аничковский дворец, в котором почти не жили еще вовсе. Мы устроили там маскированный вечер для нашего всегдашнего павловского общества; все были замаскированы с головы до ног. Maman — волшебницею, императрица Елизавета Алексеевна — летучею мышью, я — индийским принцем, с чалмой из шали, в длинном ниспадающем верхнем платье и широких шароварах из восточной ткани. Когда я сняла маску, мне наговорили массу комплиментов. Талия у меня тогда оставалась еще довольно тонкая, хотя я пополнела и особенно похорошела в начале беременности.
Мы покинули Петербург 18 сентября. По предписанию докторов пробыли мы в дороге из-за меня 12 дней. Порядочно-таки долго! Впоследствии я слышала, будто императрица Екатерина [II], будучи великой княгиней, на этот путь и по той же причине употребила шесть недель. Я страдала тошнотами и испытывала отвращение к некоторым блюдам и запахам, но вообще чувствовала себя как нельзя лучше, а длинное это путешествие совершила весьма приятно, так как ехала с мужем, и мы немало ребячились; к тому же мой брат Вильгельм был еще с нами. В Клину мы дождались прибытия вдовствующей государыни и [императора] Александра. Их императорские величества не совершали торжественного въезда в Москву; всякий из нас добрался туда сам по себе ночью, а на следующий день их величества и прочие члены царской фамилии показались народу и с большой церемонией, в полном параде, направились в соборы. Добрый народ встретил своего государя с безмерным восторгом. Жители Москвы, много выстрадав во время войны и при занятии города французами и доказав единодушно свой патриотизм, невзирая на постигавшие их бедствия, вполне заслуживали то отеческое внимание, которое выказал к ним император Александр, поселяясь среди них; правда, и народ, и вельможи сумели вполне оценить это внимание. <..>
В то же время я принялась серьезно за уроки русского языка; в учителя мне был дан Василий Андреевич Жуковский, в то время уже известный поэт, но человек он был слишком поэтичный, чтобы оказаться хорошим учителем. Вместо того чтобы корпеть над изучением грамматики, какое-нибудь отдельное слово рождало идею, идея заставляла искать поэму, а поэма служила предметом для беседы; таким образом проходили уроки. Поэтому русский язык я постигала плохо, и, несмотря на мое страстное желание изучить его, он оказывался настолько трудным, что я в продолжение многих лет не имела духу произносить на нем цельных фраз. <..>
1818&nbsp;год
На Святой неделе, когда колокола своим перезвоном славословили праздник Воскресения, в среду, 17 апреля 1818 г., в чудный весенний день, я почувствовала первые приступы родов, в 2 часа ночи. Призвала акушерку, затем вдовствующую государыню: настоящие боли начались лишь в 9 часов, а в 11 часов я услышала крик моего первого ребенка!
Никс целовал меня и плакал, и мы поблагодарили Бога вместе, не зная даже еще, послал ли Он нам сына или дочь, но тут подошла к нам maman и сказала: «Это сын». Мы почувствовали себя еще более счастливыми при этом известии, но помнится мне, что я ощутила нечто важное и грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда сделаться императором!
Шесть недель после родов прошли для меня самым приятным, спокойным и однообразным образом; я видалась в это время с весьма немногими. Княжна Трубецкая приходила иногда вечером почитать вслух час или два. На наших маленьких вечерах, до моих родов, бывала также г[оспо]жа Кутузова. Вечером накануне великого события у меня еще были гости до 10 часов, а в 2 часа ночи почувствовала я первые признаки приближающихся родов.
Во время крестин (совершившихся 29 апреля в Чудовом монастыре) нашему малютке было дано имя Александр; то был прелестный ребеночек, беленький, пухленький, с большими темносиними глазами; он улыбался уже через шесть недель. Я пережила чудную минуту, когда понесла новорожденного на руках в Чудов-скую церковь, к гробнице св. Алексея[75]. <..>

Записка
А. А. Челищев

Вот что сохранилось в моей памяти о норовской истории в л[ейб] — гв[ардии] Егерском полку.
Капитан Василий Сергеевич Норов, командир 3-й Гренадерской роты, был одним из уважаемых и любимых товарищами офицеров полка. Известный как один из храбрейших офицеров этого славного полка, с которым он участвовал в кампании 1812 и 1813 годов до Кульмского сражения, где был тяжело ранен пулей в пах, он был офицер весьма образованный и сведущий в военном деле, которому горячо был предан, товарищи в шутку называли его Жомини[76].
На одном из смотров или разводе его роты, не помню, в Вильне в конце февраля 1822 года покойный государь Николай Павлович, тогда еще великий князь и командир 2-й Гвардейской пехотной бригады, остался очень недоволен его ротой и сделал ему очень резкий выговор. Я не присутствовал на этом смотру и не слыхал слов великого князя; только на другой день я узнал, что Норов, оскорбленный словами великого князя, решился подать просьбу о переводе в армию. В отставку можно было подавать только от сентября до января. Это взволновало всех уважавших его товарищей, и мы, по зрелому обсуждению незрелых и очень либеральных наших молодых голов, решили последовать его примеру. Человек около двадцати из нас согласились по очереди подавать по две просьбы в день, через каждые два дня, о переводе в армию, что шесть из нас и успели сделать, бросив жребий — кому начинать. По прибытии в полк бывшего тогда в кратковременном отпуску командира полка генерала Головина все дело было прекращено арестованием нас, подавших просьбы, а через две недели переводом в армию, — меня соответствующим, а прочих пятерых и Норова — теми же чинами1, которым, впрочем, через шесть месяцев были возвращены соответствующие гвардии чины. Мы были переведены, разумеется, не в те полки, в которые желали, а по распоряжению высшего начальства.
Из моей памяти изгладились теперь имена троих моих товарищей, помню только капитана Панкратьева, бывшего впоследствии херсонским гражданским губернатором, и подпоручика князя Оболенского.

Его императорское величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге марта 20-го дня 1822 года соизволил отдать следующий приказ:
«По следствию, произведенному командиром л[ейб] — гвардии] Егерского полка генерал-майором Головиным, капитан того полка Норов, получив выговор за неисправность по вверенной ему роте, вместо того чтобы принять оный с должным чувством, осмелился настоятельно требовать себе перевода в армию, во что вовлек и нескольких из своих товарищей. За таковой непозволительный поступок капитан Норов выписывается тем же чином в 18-й Егерский полк, с содержанием под арестом 6 месяцев.
Того же полка полковник Марков 6-й вместо того, чтобы удержать капитана Норова от такового поступка, старался извинить оный и тем подал еще более вредный пример другим, за что и заслуживал бы наистрожайшего наказания; но в уважение принесенного им самим признания и раскаяния, прося доставления случая заслужить [прощения за] таковой необдуманный поступок, и прежней его усердной службы переводится в 24-й Егерский полк; поручик Панкратьев и князь Урусов выписываются теми же чинами. Панкратьев в 14-й, князь Оболенский в 20-й Егерский, а князь Урусов в 22-й Егерский, с выдерживанием всех трех под арестом 3 месяцев. Штабс-капитан Челищев подвергался тому же наказанию, но в уважение засвидетельствованного начальством чистосердечного раскаяния его переводится майором в 16-й Егерский полк».
Подписал: начальник Главного штаба Князь Волконский

Воспоминания о событиях 14 декабря 1825 г
(Записанные бароном М. А. Корфом)
Великий князь Михаил Павлович

<..> В приезды свои в Петербург цесаревич останавливался всегда в принадлежавшем ему Мраморном дворце. Туда, бывало, когда окончится вечер у большого двора, он увозил с собою брата своего Михаила Павловича и тут за чашкою чая и сигарою проводил с ним половину ночи в неистощимых беседах о былом. Одаренный необыкновенною памятью и блестящим даром слова и богатый воспоминаниями о царствованиях императрицы Екатерины и императора Павла, о суворовских походах и о других происшествиях своего времени, Константин Павлович любил предаваться им в этих дружеских и откровенных беседах, и молодой брат его никогда не утомлялся слушать его живые и одушевленные рассказы. Но перед тем еще великий князь Михаил Павлович должен был ежедневно являться к ужину императрицы-матери, который бывал обыкновенно часов около 10. В один вечер, в январе 1822 года, он ожидал, как всегда, извещения, что императрица вышла, но бьет 10 часов, бьет и И, а его всё не зовут; наконец, за ним пришли уже в 12-м часу. В комнатах императрицы он застал цесаревича и великую княгиню Марию Павловну. В ту минуту, когда он вошел, великая княгиня целовала цесаревича в плечо, говоря: «Vous etes un honnete homme, mon frere»[77]. Между тем, после входа Михаила Павловича всякие дальнейшие изъяснения прекратились; ужин обошелся безо всего особенного, и потом цесаревич, по обыкновению, повез брата к себе в Мраморный дворец.
— Помнишь ли ты наш разговор в Варшаве? — спросил он его, как только они сели в сани. — Сегодня вечером все кончилось: я объявил государю и матушке мои намерения и мою непреложную решимость. Они поняли и оценили их, и государь обещал составить о всем этом акт, который сложится в четырех экземплярах — в Государственном совете, в Сенате, в Синоде и на престоле московского Успенского собора, — но которого содержание будет хранимо покамест в глубокой тайне и огласится тогда только, когда настанет нужное к тому время.
Тем все и заключилось. И тогда и после при дворе соблюдалось мертвое молчание на счет случившегося, и никто не показывал вида, чтобы что-нибудь знал. Скоро потом великие князья отправились к своим постам.
Прошло три с половиною года. В продолжение этого времени вел[икий] князь Михаил Павлович, по приглашениям цесаревича и по влечению собственного сердца, очень часто навещал его в Варшаве. Стучась там и во второй половине ноября 1825-го, когда государь был в Таганроге, он жил, по-прежнему, в Бельведере, в покоях, которые отделялись от половины хозяина одною только комнатою. В цесаревиче в это время происходило что-то странное. И брат его и все приближенные видели, что он совсем не во всегдашнем расположении духа и необыкновенно пасмурен. Он даже часто не выходил к столу и на вопросы брата своего отвечал только отрывисто, что ему нездоровится. Вдруг Михаил Павлович стал замечать по дневным рапортам коменданта, что беспрестанно приезжают фельдъегери из Таганрога.
— Что это значит? — спросил он у своего брата.
— Ничего важного, — равнодушно отвечал цесаревич, — государь утвердил награды, которые я выпросил разным дворцовым чиновникам за последнее его здесь пребывание.
И действительно, на другой день награжденные чиновники явились благодарить цесаревича; но сам он с тех пор казался еще скучнее, еще расстроеннее. Между тем на 26 ноября, день военного праздника св. Георгия, назначена была особая церемония для всех георгиевских кавалеров, не только находившихся в Варшаве, но и созванных из ближайших округов. Накануне, 25-го числа, цесаревич, все погруженный в то же расстройство, опять не выходил к столу, и брат его, отобедав один с княгинею Лович, прилег потом отдохнуть. Вдруг отворяется его дверь; цесаревич, пройдя ту комнату, которая разделяла их половины, зовет его к себе для сообщения чего-то очень нужного.
— Michel, — сказал он, когда великий князь, накинув наскоро сюртук, к нему выбежал, — приготовься услышать страшную весть; нас постигло ужаснейшее несчастие.
— Что такое? — вскричал великий князь в смертельном беспокойстве. — Не случилось ли чего с матушкой?
— Нет, благодаря Бога, но над нами, над всею Россиею, разразилось то грозное бедствие, которого я всегда так страшился: мы потеряли нашего благодетеля — не стало государя! — и он бросился в объятия брата, который, не подозревая даже нисколько болезни императора, был поражен этим известием как громовым ударом.
Тут открылась загадка неизъяснимой дотоле грусти цесаревича. Она возбуждена была недугом государя, о котором, кроме него, никто не знал в Варшаве, и ход которого, по содержанию привезенных последним фельдъегерем сведений, еще более его встревожил. И при всем том, пока не было ничего решительного, он умел затаить свое беспокойство и тяжкие предчувствия в собственном сердце, не делясь ими ни с женою, ни с братом и один неся их бремя. Черта великого характера, отрицающегося от сладкой отрады сочувствия, чтобы только не приобщать других к своим страданиям!
Известие о кончине Александра Благословенного получено было в Варшаве 25 ноября в 7 часов вечера[78]. Излив в объятиях любимого брата первые терзания жестокой печали и не дав даже себе времени объявить горестную весть своей супруге, цесаревич послал за Новосильцовым, за дежурным генералом Кривцовым, за начальником своей канцелярии Гинцом и за состоявшим при нем князем А. Ф. Голицыным.
— Теперь, — сказал он Михаилу Павловичу, — настала торжественная минута доказать, что весь мой прежний образ действия был не какою-нибудь личиною, и продолжать его с тою же твердостию, с которою я начал. В намерениях моих, в моей решимости ничего не переменилось, и воля моя — отречься от престола — более чем когда-либо непреложна. Приступим к исполнению.
Лица, за которыми было послано, жили в разных частях города и потому собрались не все вдруг. Первый пришел Новосильцов, и цесаревич тотчас передал ему роковую весть. Пораженный точно так же, как и великий князь неожиданною ее внезапностью, он обомлел от печали и ужаса и едва мог прийти в себя.
— Какие же теперь приказания вашего величества? — спросил он наконец.
— Прошу не давать мне этого не принадлежащего титула, — отвечал цесаревич и объявил, что он несколько уже лет тому назад отрекся от наследственных своих прав.
При всем том Новосильцов в продолжение речи несколько раз обращался к нему опять с тем же титулом.
— В последний раз прошу вас, — вскричал цесаревич с некоторым уже гневом, — перестать и помнить, что теперь один законный государь и император наш — Николай Павлович!
В промежуток этих первых изъяснений явилась княгиня Ловицкая, которая, ожидав своего супруга к чаю и не видя его, решилась сама за ним прийти. Тут, при возвещении ей постигшего Россию несчастия, снова повторилась такая же трогательная сцена, какая была прежде между обоими братьями. Княгиня, женщина необыкновенных достоинств, особенно привязана была к покойному государю, не только приязнию семейственною и уважением к его личности, но и сочувствием, которое находила в нем к восторженно-религиозным своим идеям. Между тем, мало-помалу собрались и все прочие призванные лица. Тогда цесаревич, пригласив свою супругу удалиться, объявил им о случившемся, прочел хранившиеся у него копии с бумаг о его отречении и, не принимая никаких возражений, подтвердил всем сказанное Новосильцову, что в силу сих актов теперь, за кончиною Александра Павловича, законный и единственный преемник русского престола есть Николай Павлович. Потом по приказанию его немедленно приступлено было к составлению соответственных к тому бумаг для отправления в Петербург. Это были письма, подтверждавшие его отречение, к императрице-матери и к тому, которого он признавал законным монархом России и именовал в них титулом императорского величества, — те самые письма, которые потом обнародованы при манифесте императора Николая 12 декабря 1825 года. Дело это продлилось чрез всю ночь, и только с 5 часов утра цесаревич мог дать себе несколько отдыху. Но просмотрев бумаги и велев их переписывать, он возвратился к обычному спокойствию духа.
— Я исполнил свой обет и свой долг, — сказал он брату, не оставлявшему его во все это время, — и если печаль о потере нашего благодетеля останется во мне навсегда неизгладимою, то по крайней мере я чист перед его священною для меня памятью и перед собственною совестью. Ты понимаешь, что никакая уже сила не может поколебать моей решимости; но чтобы еще более удостоверить в том матушку и брата и отнять у них последнее сомнение, я самого тебя к ним отправлю. Готовься сегодня же ехать.
Действительно, 26-го числа, когда акты были окончательно изготовлены и подписаны, великий князь Михаил Павлович, отобедав с цесаревичем, отправился в Петербург как с этими официальными бумагами, так и с сопровождавшими их частными еще письмами к Николаю Павловичу и к их родительнице. И любопытно одно: во все прежние свои поездки в Варшаву великий князь Михаил Павлович брал с собою для своих бумаг всегда один портфель, а в настоящий раз, как бы нарочно, при нем находился еще и другой, совсем новый. Он был обновлен этими священными актами, решавшими судьбу России, и с тех пор постоянно сохраняется великим князем.
Динабургского шоссе тогда еще не было. Дорога из Варшавы в Петербург от Ковно отгибала на Шавли[79] и оттуда через Митаву[80] сходила в большой Рижский тракт. На всем протяжении пути до Митавы никто еще не подозревал постигшего Россию несчастия, и все было тихо по обыкновению. В самой Митаве жил тогда по званию командира 1 — го корпуса Иван Федорович Паскевич, ныне знаменитый князь Варшавский. В проезд великого князя Паскевич явился к нему и от него первого услышал о кончине Александра Благословенного. Но до самого великого князя слухи о событиях петербургских достигли не прежде, как на первой следующей станции, Олае[81]. При нем в коляске находился адъютант его Вешняков; за ними, во второй коляске, следовали другой его адъютант князь Долгоруков и медик Виллье. В Олае, пока перепрягали лошадей, Долгоруков донес, что в Митаве, между тем как у великого князя был Паскевич, один приезжий из Петербурга рассказал им, что великий князь Николай Павлович, а за ним все войско, все правительства, весь город принесли присягу государю императору Константину Павловичу. Рассказ был от очевидца и потому носил на себе всю печать достоверности. Эта весть повергла великого князя в большое волнение.
— Что будет при второй присяге другому лицу? — вскричал он, предусматривая, после всего слышанного от цесаревича, ее неизбежность.
В Риге река едва только стала, и экипажи пришлось перевозить на досках, а сам августейший путешественник переехал в легких санях. Здесь сопровождавший его рижский комендант Керн всячески домогался (посредством разных нескромных выведываний, оставшихся, разумеется, без успеха) узнать, что думает и что намерен делать цесаревич. Далее, в Нейермилене[82], тогдашней первой станции от Риги, великий князь получил с почтою письма, подтверждавшие ему все слышанное, и, наконец, в Нарве узнал ближайшие еще подробности от встретившегося ему Опочинина, прежнего адъютанта цесаревича, который жил тогда в Петербурге в отставке и был отправлен Николаем Павловичем в Варшаву как человек близкий к его брату, чтобы быть немедленно в его распоряжении.
Несмотря на дурное по времени года положение дорог, великий князь примчался в Петербург с изумительною быстротою. Выехав из Варшавы, как мы сказали, 26 ноября вечером, он 1 декабря[83], рано поутру, был уже в петербургском своем дворце. Сюда тотчас приехал к нему брат его с с. — петербургским военным генерал-губернатором Милорадовичем, который в те дни везде и почти неотлучно находился при великом князе Николае Павловиче. Милорадовича скоро, однако, позвали на пожар, вспыхнувший где-то в строениях Невского монастыря, а оба великие князя поехали в Зимний дворец. Императрица Мария Федоровна еще не выходила из своей почивальни, и Михаил Павлович только через несколько времени мог быть перед нее допущен. Он вручил ей привезенные письма и рассказал подробности варшавских происшествий. Минута свидания не могла не быть тяжкою. Сердце матери терзалось и лютою скорбью о потере обожаемого сына, и заботою о благе оставленной им державы, и беспокойством об окончательной развязке жизненного для государства вопроса.
Выходя от своей родительницы, великий князь встретил в дворцовом коридоре Николая Павловича и за ним длинную свиту людей с делом и без дела, которые толпились тут, кто в смутном и тревожном ожидании будущего, кто уже и в искании, на всякий случай, милости разными послугами, переносом вестей и пр. Внезапное появление Михаила Павловича было происшествием первостепенной важности. Всем известно было, что он пользовался особенною любовию и доверенностию того государя, которому они присягнули, известно и то, что он приехал прямо из места его пребывания, следственно, должен был все знать. Искали прочесть в чертах его, в выражении его лица будущность свою и России, отгадать по виду его слово загадки, которой решение, как никто не сомневался, он с собою привез. И пытка была тем тягостнее, что никто не смел облечь своего жгучего любопытства в слова; все по необходимости могли ограничиваться одними косвенными вопросами: «Здоров ли государь император? Скоро ли можно ожидать сюда его величество? Где теперь его величество?». И великий князь, который действительно один знал, что истинный император российский не в Варшаве, а среди их, и между тем не считал себя ни в праве, ни в возможности сие провозгласить, на повторяемые со всех сторон вопросы подобного рода мог отвечать тоже только косвенно и отрывисто, что брат его здоров, что он оставил его в Варшаве, что о поездке его сюда ничего не слыхал и т. и. После этой сцены великий князь отправился в свой дворец, к великой княгине, которую дотоле почти не успел еще видеть, и начал с того, что велел отслужить в домовой своей церкви панихиду по усопшем.
Все это не могло не огласиться тотчас при дворе и по городу. Что же это значит? — стали говорить везде. — Великий князь выехал из Варшавы после уже того, как получено там было известие о кончине Александра Павловича, виделся здесь и с братом своим и с родительницею, отслужил и панихиду по покойном государе, а все еще не присягает новому императору. Отчего, когда целая Россия присягнула, только он один и приехавшие с ним себя от этого изъемлют?[84] Слухи подобного рода, разнесшиеся в публике, в самом деле должны были породить сомнения и многообразные толки, и злоумышленники, которым через их связи все первым было известно, угадывая из самого уклонения великого князя от присяги, что императором будет не Константин Павлович, тогда же разочли, что благоприятнейшею эпохою и удобнейшим поводом к произведению в действие их замыслов будет день второй присяги.
Михаил Павлович, поставленный таким образом стечением обстоятельств в совершенно ложное положение, со своей стороны тоже томился мрачными предчувствиями. В день своего приезда он обедал с братом у императрицы в той самой комнате, где теперь кабинет государя наследника. После обеда братья остались одни.
— Зачем ты все это делал, — сказал Михаил Павлович, — когда тебе известны были акты покойного государя и отречение цесаревича? Что теперь будет при второй присяге в отмену прежней, и как Бог поможет все это кончить?
Объяснив причины своих действий, брат его отвечал, что едва ли есть повод тревожиться, когда первая присяга совершена была с такою покорностию и так спокойно.
— Нет, — возразил Михаил Павлович — это совсем другое дело: все знают, что брат Константин остался между нами старший; народ всякий день слышал в церквах его имя первым вслед за государем и императрицами, и еще с титулом цесаревича; все издавна привыкли считать его законным наследником, и потому вступление его на престол показалось вещью очень естественною. Когда производят штабс-капитана в капитаны, это — в порядке [вещей] и никого не дивит; но совсем иное дело перешагнуть через чин и произвесть в капитаны поручика. Как тут растолковать каждому в народе и в войске эти домашние сделки и почему сделалось так, а не иначе?
В Петербурге покамест все оставалось по-прежнему, ибо привезенные Михаилом Павловичем письма не признавались достаточным основанием к перемене принятой системы действия. И императрица-матерь, и великий князь Николай Павлович считали необходимым дождаться сперва отзыва цесаревича на известие о принесенной ему присяге и сверх того, по получении упомянутых писем, написали ему вновь, прося, если воля его об отречении неизменна, огласить оную для предупреждения всяких беспокойств актом более торжественным, чем-нибудь вроде манифеста. На ответ нельзя было рассчитывать прежде довольно продолжительного времени, а покамест положение Михаила Павловича становилось все более и более затруднительным, даже двусмысленным. Мы выше упомянули о толках, возбужденных тем, что он не присягнул новому императору, и хотя присягнуть при точной ему известности воли Константина Павловича было бы противно его совести и, так сказать, здравому смыслу, но всё, однако же, по наружности выходило, что брат государев представляет собою как бы явный пример непокорности. Чтобы извлечь себя из такого тяжкого для него самого и соблазнительного для других положения, он решился с согласия и одобрения императрицы и брата своего оставить Петербург и под предлогом личного успокоения Константина Павловича насчет здоровья их родительницы отправиться опять самому в Варшаву за окончательным ответом; но чтоб не разъехаться с последним, если б он между тем был уже послан, его уполномочили останавливать всех курьеров, которых встретит на пути, и вскрывать их депеши. Утром в день своего отъезда он прощался с императрицею.
— Quand vous verrez Constantin, — сказала она, — dites et repetez lui bien, que si l'on en a agi ainsi, c'est parce qu'autrement le sang aurait coule.
— Il n'a pas coule encore, mais il coulera[85], — отвечал великий князь в печальном предчувствии.
Михаил Павлович выехал 5-го числа после обеда по тому же Рижскому тракту; но не далее как в Тееве встретил адъютанта Николая Павловича Лазарева, который, быв послан в Варшаву с донесением о принесенной присяге, возвращался назад с отказом цесаревича от не принадлежащего ему императорского титула и от принесенной ему присяги. Засим, проехав еще до станции Ненналя[86], в 300 верстах от Петербурга, великий князь решился, как дальнейшая поездка теряла уже всякую цель, ожидать тут того ответа, которому надлежало быть на последние письма, отправленные из Петербурга по его приезде. Сюда, т. е. в Ненналь, вскоре приехал и генерал Толь, в то время начальник штаба 1-й армии, посланный из Могилева главнокомандовавшим графом Сакеном с рапортом о состоянии армии навстречу новому императору при предполагавшемся следовании его из Варшавы в Петербург. И его, и возвращавшегося из Варшавы с таким же, как и Лазарев, известием адъютанта военного министра Сабурова великий князь остановил при себе, как было о том условлено при отъезде его из Петербурга; но отзыва на упомянутые выше письма все еще не было, и в ожидании его Михаил Павлович прожил в Неннале в томительной скуке бездействия более недели. Наконец, 13 декабря получил он письма из Петербурга; оказалось, что фельдъегерю, который вез окончательный и уничтожавший уже все колебания ответ цесаревича, дано было направление по другому тракту, именно чрез Брест-Литовск; с извещением о сем великому князю предписывалось явиться в Петербург к назначенному в 8 часов вечера заседанию Государственного совета и к предуказанной на другой день присяге императору Николаю Павловичу. Но как это повеление достигло великого князя не прежде двух часов пополудни того же самого дня, то, отобедав наскоро в Неннале, он при всей поспешности переезда мог поспеть в Петербург только на следующий день, 14 декабря, после 8 часов утра. У городской Нарвской заставы ждал его адъютант нового государя Василий Перовский с приказанием явиться неотложно в Зимний дворец.
Направляясь ко дворцу через Театральную площадь и Поцелуев мост и доехав до Большой Морской, великий князь изъявил сопровождавшему его адъютанту Вешнякову удивление свое, что в городе в такой день все так тихо и спокойно. Вешнякову казалось, что так и быть должно.
— Посмотрим, что будет далее, — заметил великий князь.
Приехав во дворец, он тотчас явился к государю, который жил тогда в комнатах, занимаемых ныне наследником.
— Ну, ты видишь, что все идет благополучно, — сказал государь, — войска присягают, и нет никаких беспорядков.
— Дай Бог, — отвечал великий князь, — но день еще не кончился.
Потом, по приглашению государя, он пошел к императрице-матери, переменив только в отведенной ему в Зимнем дворце комнате дорожное свое платье на артиллерийский мундир. Императрица приветствовала его точно так же, как и государь, изъявлением радости, что все идет счастливо и без всякого волнения.
— Attentions la fin de la journee[87], — отвечал ей великий князь.

Записки о вступлении на престол
Николай I

Часто сбирался я положить на бумагу краткое повествование тех странных обстоятельств, которые ознаменовали время кончины покойного моего благодетеля императора Александра и мое вступление на степень, к которой столь мало вели меня и склонности и желания мои; степень, на которую я никогда не готовился и, напротив, всегда со страхом взирал, глядя на тягость бремени, лежавшего на благодетеле моем, коему посвящено было все его время, все его познания и за которое столь мало [он] стяжал благодарности, по крайней мере при жизни своей! Меня удерживало чувство, которое и теперь с трудом превозмогаю — боязнь быть дурно понятым. Я пишу не для света, — пишу для детей своих; желаю, чтоб до них дошло в настоящем виде то, чему был я свидетель. Решаюсь на сие для того, что испытываю уже после шести лет, сколь время изглаживает истину и память таких дел и обстоятельств, кои важны, ибо дают настоящее объяснение причинам или поводам происшествий, от коих зависит участь, даже жизнь людей, более, честь их, скажу даже — участь царств. Буду говорить, как сам видел, чувствовал — от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю.
1
Лишившись отца, остался я невступно пяти лет; покойная моя родительница, как нежнейшая мать, пеклась об нас двух с братом Михаилом Павловичем, не щадя ничего, дабы дать нам воспитание, по ее убеждению, совершенное. Мы поручены были как главному нашему наставнику генералу графу Ламздорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки; но кроме его находились при нас 6 других наставников, кои, дежуря посуточно при нас и сменяясь попеременно у нас обоих, носили звание кавалеров. Сей порядок имел последствием, что из них иного мы любили, другого нет, но ни который без исключения не пользовался нашей доверенностью, и наши отношения к ним были более основаны на страхе или большей или меньшей смелости. Граф Ламздорф умел вселить в нас одно чувство — страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастия сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха.
Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всех любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как гр[аф] Ламздорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом — страх и искание как избегнуть от наказания более всего занимали мой ум.
В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко гр[аф] Ламздорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков.
Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу. Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и с тем вместе учение наше приняло еще более важности: все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом, но врожденная неохота к оному, в особенности от известности, что учимся сему языку для посылки со временем в Лейпцигский университет, сделали сие учение напрасным. Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно; успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части.
Мы редко видали государя Александра Павловича, но всегда любили его как ангела своего покровителя, ибо он к нам всегда был особенно ласков. Брата Константина Павловича видали мы еще реже, но столь же сердечно любили, ибо он как будто входил в наше положение, имев гр[афа] Ламздорфа кавалером в свое младенчество.
Наконец, настал 1812 год; сей роковой год изменил и наше положение. Мне минуло уже 16 лет, и отъезд государя в армию был для нас двоих ударом жестоким, ибо мы чувствовали сильно, что и в нас бились русские сердца, и душа наша стремилась за ним! Но матушке неугодно было даровать нам сего счастия. Мы остались, но все приняло округ нас другой оборот; всякий помышлял об общем деле; и нам стало легче. Все мысли наши были в армии; ученье шло, как могло, среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа. Наступил 1813 год, и мне минуло 17 лет; но меня [на войну] не отпускали. В это время в первый раз случайно узнал я от сестры Анны Павловны, с которой мы были очень дружны, что государь, быв в Шлезии, видел семью короля прусского, что старшая дочь его, принцесса Шарлотта, ему понравилась, и что в намерениях его было, чтоб мы когда-нибудь с ней увиделись.
Наконец, неотступные наши просьбы и пример детей короля прусского подействовали на матушку, ив 1814 году получили мы дозволение отправиться в армию. Радости нашей, лучше сказать, сумасшествия, я описать не могу; мы начали жить и точно перешагнули одним разом из ребячества в свет, в жизнь.
7 февраля отправились мы с братом Михаилом Павловичем в желанный путь. Нас сопровождал гр[аф] Ламздорф и из кавалеров, при нас бывших, — Саврасов, Ушаков, Арсеньев и Алединский; равно инженерный полковник Джанотти, военный наш наставник. Мы ехали не по нашему желанию, но по прихотливым распоряжениям гр[афа] Ламздорфа, который останавливался, где ему вздумывалось, и таким образом довез нас в Берлин чрез 17 дней! Тяжелое испытание при нашем справедливом нетерпении! Тут, в Берлине, провидением назначено было решиться счастию всей моей будущности: здесь увидел я в первый [раз] ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь, — и Бог благословил сие желание шестнадцатилетним семейным блаженством.
Пробыв одни сутки в Берлине, повезли нас с теми же расстановками чрез Лейпциг, Веймар, где мы имели свидание с сестрой Марией Павловной, потом далее на Франкфурт-на-Майне. Здесь, несмотря на быстрые успехи армий наших, отнимавшие у нас надежду поспеть еще к концу кампании, те же нас встретили остановки, и терпение наше страдало несколько дней. Наконец, повезли нас на Бруксаль, где жила тогда императрица Елисавета Алексеевна, на Раштад, Фрейбург, в Базель. Здесь услышали мы первые неприятельские выстрелы, ибо австрийцы с баварцами осаждали близлежащую крепость Гюнинген. Наконец, въехали мы чрез Альткирх в пределы Франции и достигли хвоста армии в Везуле в то самое время, когда Наполеон сделал большое движение на левый наш фланг. В этот роковой для нас день прибывший флигель-адъютант Клейнмихель к состоявшему при нас генерал-адъютанту Коновницыну, высланному к нам навстречу во Франкфурт, привез нам государево повеление возвратиться в Базель.
Можно себе вообразить наше отчаяние!
Повезли нас обратно той же дорогой в Базель, где мы прожили более двух недель и съездили в Шафгаузен и Е[юрих, вместо столь желанного нахождения при армии, при лице государя. Хотя сему уже прошло 18 лет, но живо еще во мне то чувство грусти, которое тогда нами одолело, и ввек не изгладится. Мы в Базеле узнали, что Париж взят и Наполеон изгнан на остров Эльбу. Наконец получено приказание нам прибыть в Париж, и мы отправились на Кольмар, Нанси, Шалой и Мо.
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О наследии после императора Александра I
В лето 1819 года находился я в свою очередь с командуемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из оного было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности.
После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту [о] нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.
Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Мариею); что он счастия сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости сие счастие; что последствия для обоих были [те], что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство.
Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец, государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.
Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе [ни] сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было служить ему изо всей души и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей; что мысли мои даже дальше не достигают.
Дружески отвечал мне он, что когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел; ибо хотя при императрице Екатерине в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками; но при восшествии на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушился, не заменясь ничем. Что с восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению и всему дано законное течение; и что потому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать.
Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот — совершенное изображение нашего ужасного положения.
С тех пор часто государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространяясь более об оном; а мы всячески старались избегать оного. Матушка с 1822 года начала нам про то же говорить, упоминая о каком-то акте, который будто бы братом Константином Павловичем был учинен для отречения в нашу пользу, и спрашивала, не показывал ли нам оный государь.
Весной 1825-го был здесь принц Оранский; ему государь открыл свои намерения, и на друга моего сделали они то же ужасное впечатление. С пламенным сердцем старался он сперва на словах, потом письменно доказывать, сколь мысль отречения от правления могла быть пагубна для империи; какой опасный пример подавала в наш железный век, где каждый шаг принимают предпочтительно с дурной стороны. Все было напрасно; милостиво, но твердо отверг государь все моления благороднейшей души.
Наконец настала осень 1825 года, с нею — и отъезд государя в Таганрог. 30 августа был я столь счастлив, что государь взял меня с собою в коляску, ехав и возвращаясь из Невского монастыря. Государь был пасмурен, но снисходителен до крайности. В тот же день я должен был ехать в Бобруйск на инспекцию; государь меня предварил, что хотел нам приобресть и подарить Мятлеву дачу[88], но что просили цену несбыточную, и что он, по желанию нашему, жалует нам место близ Петергофа, где ныне дача жены моей, Александрия.
Обед был в новом дворце брата Михаила Павловича, который в тот же день был освящен. Здесь я простился навсегда с государем, моим благодетелем, и с императрицею Елисаветой Алексеевной.
Дабы сделать яснее то, что мне описать остается, нужно мне сперва обратиться к другому предмету.
До 1818 года не был я занят ничем; все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в переднях или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. В сем шумном собрании проводили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю военный генерал-губернатор с комендантом и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя [ни] начальников, ни правительство.
Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал и в редком обманулся. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался.
Осенью 1818 года государю угодно было сделать мне милость, назначив командиром 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, т. е. Измайловским и Егерским полками. За несколько пред тем месяцев вступил я в управление Инженерною частию.
Только что вступил я в командование бригады, государь, императрица и матушка уехали в чужие края; тогда был конгресс в Ахене. Я остался с женой и сыном одни в России из всей семьи. Итак, при самом моем вступлении в службу, где мне наинужнее было иметь наставника, брата благодетеля, оставлен был я один с пламенным усердием, но с совершенною неопытностью.
Я начал знакомиться с своей командой и не замедлил убедиться, что служба шла везде совершенно иначе, чем слышал волю моего государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать, но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сим я явно ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более что меня не знали, и многие или не понимали или не хотели понимать.
Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был как начальнику покойной матушкой. Часто изъяснял ему свое затруднение, он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего не доставало, чтоб поправить дело; даже решительно сказать можно — не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда, по возвращении из Франции, гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился; и к довершению всего дозволена была офицерам носка фраков. Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день.
В сем-то положении застал я и свою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело и от большей или меньшей строгости начальников. По мере того как начинал я знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, т. е. военным распутством, крылось что-то важнее; и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих; и на решительно дурных, т. е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; на сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался [от] оных избавиться, что мне и удавалось. Но дело сие было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь чрез все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось.
Государь возвратился из Ахена в конце года, и тогда в первый раз удостоился я доброго отзыва моего начальства и милостивого слова моего благодетеля, которого один благосклонный взгляд вселял бодрость и счастие. С новым усердием я принялся за дело, но продолжал видеть то же округ себя, что меня изумляло и чему я тщетно искал причину.
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Надо было решиться — или оставаться мне в совершенном бездействии, отстранясь от всякого участия в делах, до коих, в строгом смысле службы, как говорится, мне дела не было, или участвовать в них и почти направлять тех людей, в руках коих, по званию их, власть находилась. В первом случае, соблюдая форму, по совести я бы грешил, попуская делам искажаться, может быть, безвозвратно, и тогда бы я заслужил в полной мере название эгоиста. Во втором случае — я жертвовал собою с убеждением быть полезным Отечеству и тому, которому я присягнул. Я не усомнился, и влечение внутреннее решило мое поведение. Одно было трудно: я должен был скрывать настоящее положение дел от мнительности матушки, от глаз окружающих, которых любопытство предугадывало истину. Но с твердым упованием на милость Божию я решился действовать, как сумею.
Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой гвардии, один из злейших заговорщиков, ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был сбираться после развода в так называемой Конногвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностию Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо, изверг во всем смысле слова, Якубовский[90], в то же время умел хитростью своей и некоторой наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке.
Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со страхом, другие — и я смело ставлю себя в число последних — со спокойным духом, что он велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ в письме к матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех — а справедливое нетерпение сие извиняло — было броситься во дворец; всякий спрашивал, присягнул ли Михаил Павлович.
— Нет, — отвечали приехавшие с ним.
Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое — и точно ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала:
— Eh bien, Nicolas, prosternez vous devant votre frere, car il est respectable et sublime dans son inalterable determination de vous abandonner le trone[91].
Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной1 и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче.
Я отвечал матушке:
— Avant que de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances[92].
Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо матушки: хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было [ни] ответа, ни манифеста, словом, ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна, и отречение, оставшееся при жизни императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей. Надо было решить, что делать, как выйти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях, и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались. После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымалась всякая возможность к усумлению.
Но брат избрал иной способ: он прислал письмо официальное к матушке, другое — ко мне, и, наконец, род выговора князю Лопухину как председателю Государственного совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие. В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что его высочество просил оставить его при прежде занимаемом им месте и звании.
Однако удалось мне убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой в виде манифеста с изъяснением таким, которое [бы] развязывало от присяги, ему данной. Матушка и я, мы убедительно о том писали к брату; и фельдъегерский офицер Белоусов отправлен с сим. Между тем решено было нами акты сии хранить у нас в тайне.
Но как было изъяснить наше молчание пред публикой? Нетерпение и неудовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, и в особенности обстоятельство неприсяги Михаила Павловича навело на всех сомнение, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решили сие же самое употребить орудием для своих замыслов. Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо повелений от императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получать, но их не приходило; дела останавливались совершенно; все было в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина императора Александра, и присяга Константину Павловичу там уже известны были. Каждый извлекал из сего, что какое-то особенно важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины.
Однако дальнейшее присутствие Михаила Павловича становилось тягостным и для него, и для нас всех, и потому решено было ему выехать будто в Варшаву под предлогом успокоения брата Константина Павловича насчет здоровья матушки и остановиться на станции Неннале[93], дабы удалиться от беспрестанного принуждения, и вместе с тем для остановления по дороге всех тех, кои, возвращаясь из Варшавы, могли повестить в Петербурге настоящее положение дел. Сия же предосторожность принудила останавливать все письма, приходившие из Варшавы; и эстафет[94], еженедельно приходивший с бумагами из канцелярии Константина Павловича приносим был ко мне. Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии. Положение самое несносное!
Так прошло 8 или 9 дней. В одно утро, часов в 6, был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом «о самонужнейшем» от генерала Дибича, начальника Главного штаба, и адресованным в собственные руки императору!
Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться. Вскрыть пакет на имя императора — был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностью, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и — пакет вскрыт!
Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до Второй армии в Бессарабии.
Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью — я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки, дабы ее не испугать, или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства. К кому мне было обратиться — одному, совершенно одному без совета!
Граф Милорадович казался мне, по долгу его звания, первым, до сведения которого содержание сих известий довести должно было, князь Голицын, как начальник почтовой части и доверенное лицо императора Александра, казался мне вторым. Я их обоих пригласил к себе, и втроем принялись мы за чтение приложений к письму. Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышёва для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора чрез два разных источника: показаниями юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытием капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3-м пехотном корпусе. Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но, однако, еще за несколько дней до кончины своей покойный император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского[95] полка Николаева взять известного Вадковского, за год [до того] выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышёва в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.
Подобное извещение в столь затруднительное и важное время требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать; а как о капитане Майбороде ничего не упоминалось, а должно было полагать, что чрез него получатся еще важнейшие сведения, то решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо2: все были в отпуску, а именно — Свистунов, Захар Чернышёв и Никита Муравьёв, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для съезда, как в показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности.
Наконец наступил роковой для меня день. По обыкновению обедали мы вдвоем с женой, как приехал Белоусов. Вскрыв письмо брата, удостоверился я с первых строк, что участь моя решена, — но что единому Богу известно, как воля Константина Павловича исполнится, ибо вопреки всем нашим убеждениям решительно отказывал [он] в новом акте, упираясь на то, что не признавая себя императором, отвергая присягу, ему данную, как такую, которая неправильно ему принесена была, не считает себя вправе и не хочет другого изречения непреклонной своей воли, как обнародование духовной императора Александра и приложенного к оному акта отречения своего от престола. Я предчувствовал, что, повинуясь воле братней, иду на гибель, но нельзя было иначе, и долг повелевал сообразить единственно, как исполнить сие с меньшею опасностью недоразумений и ложных наветов. Я пошел к матушке и нашел ее в том же убеждении, но довольною, что наступил конец нерешимости.
Изготовив вскорости проект манифеста, призвал я к себе М. М. Сперанского и ему поручил написать таковой, придерживаясь моих мыслей3; положено было притом публиковать духовную императора Александра, письмо к нему Константина Павловича с отречением и два его же письма — к матушке и ко мне как к императору.
В сих занятиях прошел вечер 12 декабря. Послано было к Михаилу Павловичу, дабы его воротить, и надежда оставалась, что он успеет воротиться на другой день, т. е. в воскресенье, 13-го числа. Между тем весть о приехавшем фельдъегере распространилась по городу, и всякий убедился в том, что подозрения обратились в истину.
Гвардией командовал генерал Воинов, человек почтенный и храбрый, но ограниченных способностей и не успевший приобресть никакого веса в своем корпусе. Призвав его к себе, поставил его в известность воли Константина Павловича и условился, что на другой же день, т. е. в понедельник, соберет ко мне всех генералов и полковых командиров гвардии, дабы лично мне им объяснить весь ход происходившего в нашей семье и поручить им растолковать сие ясным образом своим подчиненным, дабы не было предлога к беспорядку. Требован был также ко мне митрополит Серафим для нужного предварения и, наконец, князь Лопухин, с которым условлено было собрать совет к 8 часам вечера, куда я намерен был явиться вместе с братом Михаилом Павловичем как личным свидетелем и вестником братней воли.
Но Богу угодно было повелеть иначе. Мы ждали Михаила Павловича до половины одиннадцатого ночи, и его не было. Между тем весь город знал, что Государственный совет собран, и всякий подозревал, что настала решительная минута, где томительная неизвестность должна кончиться. Нечего было делать, и я должен был следовать один.
Тогда Государственный совет сбирался в большом покое, который ныне служит гостиной младшим моим дочерям. Подойдя к столу, я сел на первое место, сказав:
— Я выполняю волю брата Константина Павловича.
И вслед затем начал читать манифест о моем восшествии на престол. Все встали, и я также. Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились, причем отличился Н. С. Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон, так что оно мне странным показалось.
Засим должен был я прочесть отношение Константина Павловича к князю Лопухину, в котором он самым сильным образом выговаривал ему, что ослушался будто воли покойного императора Александра, отослав к нему духовную и акт отречения и принеся ему присягу, тогда как на сие права никто не имел.
Кончив чтение, возвратился я в занимаемые мною комнаты, где ожидали меня матушка и жена. Был 1-й час и понедельник, что многие считали дурным началом. Мы проводили матушку на ее половину, и, хотя не было еще объявлено о моем вступлении, комнатные люди матушки, с ее разрешения, нас поздравляли.
Во внутреннем конногвардейском карауле стоял в то время князь Одоевский, самый бешеный заговорщик, но никто сего не знал; после только вспомнили, что он беспрестанно расспрашивал придворных служителей о происходящем. Мы легли спать и спали спокойно, ибо у каждого совесть была чиста, и мы от глубины души предались Богу.
Наконец наступило 14 декабря, роковой день! Я встал рано и, одевшись, принял генерала Воинова; потом вышел в залу нынешних покоев Александра Николаевича, где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им словесно, каким образом по непременной воле Константина Павловича, которому незадолго [до того] вместе с ними я присягал, нахожусь ныне вынужденным покориться его воле и принять престол, к которому, за его отречением, нахожусь ближайшим в роде; засим прочитал им духовную покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим, получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привесть к присяге.
От двора повелено было всем, имеющим право на приезд, собраться во дворец к 11 часам. В то же время Синод и Сенат собирались в своем месте для присяги.
Вскоре засим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у матушки, где его снова видел, и воротился к себе. Приехал генерал Орлов, командовавший Конной гвардией, с известием, что полк принял присягу; поговорив с ним довольно долго, я его отпустил. Вскоре за ним явился ко мне командовавший гвардейской артиллерией генерал-майор Сухозанет с известием, что артиллерия присягнула, но что в гвардейской Конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперва слышать удостоверение сего от Михаила Павловича, которого считали удаленным из Петербурга как будто из[–за] несогласия его на мое вступление. Многие из сих офицеров до того вышли из повиновения, что генерал Сухозанет должен был их всех арестовать. Но почти в сие же время прибыл наконец Михаил Павлович, которого я просил сейчас же отправиться в артиллерию для приведения заблудших в порядок.
Спустя несколько минут после сего явился ко мне генерал-майор Нейдгарт, начальник штаба Гвардейского корпуса, и взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:
— Sire, le regiment de Moscou est en plein insurrection; Chenchin et Fredericks (тогдашний бригадный и полковой командиры) sont grievement blesses, et les mutins marchent vers le Senat, j'ai a peine pu les devancer pour vous le dire. Ordonnez, de grace, au 1–er bataillon Preobrajensky et a la garde– a-cheval de marcher contre[96].
Меня весть сия поразила как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом ослушании действие одного сомнения, которого всегда опасался, но, зная существование заговора, узнал в сем первое его доказательство.
Разрешив первому батальону Преображенскому выходить, дозволил Конной гвардии седлать, но не выезжать; и к сим отправил генерала Нейдгарта, послав в то же время генерал-майора Стрекалова, дежурного при мне, в Преображенский батальон для скорейшего исполнения. Оставшись один, я спросил себя, что мне делать, и, перекрестясь, отдался в руки Божии, решился сам идти туда, где опасность угрожала.
Но должно было от всех скрыть настоящее положение наше, и в особенности от матушки, и зайдя к жене, сказал:
— Il y a du bruit au regiment de Moscou; je veux y aller[97].
С сим пошел я на Салтыковскую лестницу; в передней найдя командира Кавалергардского полка флигель-адъютанта генерала Апраксина, велел ему ехать в полк и сейчас его вести ко мне. На лестнице встретил я Воинова в совершенном расстройстве. Я строго припомнил ему, что место его не здесь, а там, где войска, ему вверенные, вышли из повиновения. За мной шел генерал-адъютант Кутузов; с ним пришел я на дворцовую главную гауптвахту, в которую только что вступила 9-я егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка под командой капитана Прибыткова. Полк сей был в моей дивизии. Вызвав караул под ружье и приказав себе отдать честь, прошел по фронту и спросив людей, присягали ль мне и знают ли, отчего сие было и что по точной воле сие брата Константина Павловича, получил в ответ, что знают и присягнули. Засим сказал я им:
— Ребята, московские шалят; не перенимать у них и свое дело делать молодцами!
Велел зарядить ружья и, сам скомандовав: «Дивизия вперед, скорым шагом марш!» — повел караул левым плечом вперед к главным воротам дворца. В сие время разводили еще часовых, и налицо была только остальная часть людей.
Съезд ко дворцу уже начинался, и вся площадь усеяна была народом и перекрещавшимися экипажами. Многие из любопытства заглядывали на двор и, увидя меня, вошли и кланялись мне в ноги. Поставя караул поперек ворот, обратился я к народу, который, меня увидя, начал сбегаться ко мне и кричать «ура». Махнув рукой, я просил, чтобы мне дали говорить. В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказав:
— Cela va mal; ils marchent au Senat, mais je vais leur parler[98], — ушел, — ия более его не видал, как отдавая ему последний долг4.
Надо было мне выигрывать время, дабы дать войскам собраться, нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным — все эти мысли пришли мне как бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ль мой манифест. Все говорили, что нет; пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр; я взял его и начал читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал.
Наконец Стрекалов повестил меня, что Преображенский 1-й батальон готов. Приказав коменданту генерал-лейтенанту Башуцкому остаться при гауптвахте и не трогаться с места без моего приказания, сам пошел сквозь толпу прямо к батальону, ставшему линией спиной к комендантскому подъезду, левым флангом к экзерциргаузу. Батальоном командовал полковник Микулин, и полковой командир полковник Исленьев был при батальоне. Батальон мне отдал честь; я прошел по фронту и, спросив, готовы ли идти за мною, куда велю, получил в ответ громкое молодецкое:
— Рады стараться!
Минуты единственные в моей жизни! Никакая кисть не изобразит геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно первого батальона в свете в столь критическую минуту.
Скомандовав по-тогдашнему: «К атаке в колонну, первый и осьмой взводы, вполоборота налево и направо!» — повел я батальон левым плечом вперед мимо заборов тогда достраивавшегося дома Министерства финансов и иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара. Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь, но все прочие были пеши. В то же время заметил я [у] угла дома Главного штаба полковника князя Трубецкого; ниже увидим, какую он тогда играл роль.
Зарядив ружья, пошли мы вперед. Тогда со мною были генерал-адъютанты Кутузов, Стрекалов, флигель-адъютанты Дурново и адъютанты мои Перовский и Адлерберг. Адъютанта моего Кавелина послал я к себе в Аничкин дом, перевесть детей в Зимний дворец. Перовского послал я в Конную гвардию с приказанием выезжать ко мне на площадь. В сие самое время услышали мы выстрелы, и вслед за сим прибежал ко мне флигель-адъютант князь Голицын Генерального штаба с известием, что граф Милорадович смертельно ранен.
Народ прибавлялся со всех сторон; я вызвал стрелков на фланги батальона и дошел таким образом до угла Вознесенской. Не видя еще Конной гвардии, я остановился и послал за нею одного бывшего при мне конным старого рейткнехта из Конной гвардии Лондыря с тем, чтобы полк скорее шел. Тогда же слышали мы ясно «Ура, Константин!» на площади против Сената, и видна была стрелковая цепь, которая никого не подпускала.
В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе, узнал, что он Якубовский, но не знав, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко сказал:
— Я был с ними, но услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.
Я взял его за руку и сказал:
— Спасибо, вы ваш долг знаете.
От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнато было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делалось, и действовать по удобности.
В это время генерал-адъютант Орлов привел Конную гвардию, обогнув Исаакиевский собор и выехав на площадь между оным и зданием Военного министерства, что тогда было домом князя Лобанова; полк шел в галоп и строился спиной к сему дому. Сейчас я поехал к нему и, поздоровавшись с людьми, сказал им, что ежели искренно мне присягнули, то настало время сие мне доказать на деле. Генералу Орлову велел я с полком идти на Сенатскую площадь и выстроиться так, чтобы пресечь елико возможно мятежникам сообщение с тех сторон, где их окружить было можно. Площадь тогда была весьма стеснена заборами от стороны собора, простиравшимися до угла нынешнего синодского здания; угол, образуемый бульваром и берегом Невы, служил складом выгружаемых камней для собора, и оставалось между сими материалами и монументом Петра Великого не более как шагов 50. На сем тесном пространстве, идя по шести, полк выстроился в две линии, правым флангом к монументу, левым достигая почти заборов.
Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне спиной к старому Сенату5. Тогда был еще один Московский полк. В сие самое время раздалось несколько выстрелов: стреляли по генералу Воинову, но не успели ранить тогда, когда он, подъехав, хотел уговаривать людей. Флигель-адъютант Бибиков, директор канцелярии Главного штаба, был ими схвачен и, жестоко избитый, от них вырвался и пришел ко мне; от него узнали мы, что Оболенский предводительствует толпой.
Тогда отрядил я роту его величества Преображенского полка с полковником Исленьевым, младшим полковником Титовым и под командой капитана Игнатьева чрез бульвар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг Конной гвардии; сам же, с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом, выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами.
В то же время послал я приказание всем войскам сбираться ко мне на Адмиралтейскую площадь и, воротясь на оную, нашел уже остальную часть Московского полка с большею частью офицеров, которых ко мне привел Михаил Павлович. Офицеры бросились мне целовать руки и ноги. В доказательство моей к ним доверенности поставил я их на самом углу у забора, против мятежников. Кавалергардский полк, 2-й батальон Преображенского стояли уже на площади; сей батальон послал я вместе с первыми рядами направо примкнуть к Конной гвардии. Кавалергарды оставлены были мной в резерве у дома Лобанова. Семеновскому полку велено было идти прямо вокруг Исаакиевского собора к манежу Конной гвардии и занять мост. Я вручил команду с сей стороны Михаилу Павловичу. Павловского полка воротившиеся люди из караула, составлявшие малый батальон, посланы были по Почтовой улице и мимо конногвардейских казарм на мост у Крюкова канала и в Галерную улицу.
В сие время узнал я, что в Измайловском полку происходил беспорядок и нерешительность при присяге. Сколь мне сие ни больно было, но я решительно не полагал сего справедливым, а относил сие к тем же замыслам и потому велел генерал-адъютанту Левашову, ко мне явившемуся, ехать в полк и, буде есть какая-либо возможность, двинуть его, хотя бы против меня, [но] непременно его вывесть из казарм. Между тем, видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием шталмейстеру князю Долгорукову приготовить загородные экипажи для матушки и жены и намерен был, в крайности, выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить[99] дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам — гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного штаба, увидел я в совершенном беспорядке, со знаменами, без офицеров Лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое «стой!» отвечали мне:
— Мы за Константина!
Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:
— Когда так — то вот вам дорога.
И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после; тогда же один Бог меня наставил на сию мысль6.
Милосердие Божие оказалось еще разительнее при сем же случае, когда толпа лейб-гренадер, предводимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Они дошли до главных ворот дворца в некотором устройстве, так что комендант почел их за присланный мною отряд для занятия дворца. Но вдруг Панов, шедший в голове, заметил лейб-гвардии Саперный батальон, только что успевший прибежать и выстроившийся в колонне на дворе, и, закричав «Да это не наши!», начал ворочать входящие отделения кругом и бросился бежать с ними обратно на площадь. Ежели б Саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятствовать. Из сего видно самым разительным образом, что ни я, никто [другой] не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему.
Здесь должен я упомянуть о славном поступке капитана лейб-гвардии Гренадерского полка князя Мещерского. Он командовал тогда ротою его величества, и когда полк, завлеченный в бунт ловкостью Панова и других соумышленников, отказался в повиновении своему полковнику Стюрлеру из опасения нарушить присягу своему законному государю Константину Павловичу Мещерский догнал свою роту на дороге и убеждением и доверием, которое вселял в людей, успел остановить большую часть своей роты и несколько других и привел их ко мне. Я поставил его с саперами на почетное место — к защите дворца.
Воротившись к войскам, нашел я прибывшую артиллерию, но, к несчастию, без зарядов, хранившихся в лаборатории. Доколь послано было за ними, мятеж усиливался; к начальной массе Московского полка прибыл весь Гвардейский экипаж и примкнул со стороны Галерной; а толпа гренадер стала с другой стороны. Шум и крик делались беспрестанны, и частые выстрелы перелетали чрез голову. Наконец, народ начал также колебаться, и многие перебегали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной причиной бунта, но существование другого важнейшего заговора делалось очевидным. «Ура, конституция!» — раздавалось и принималось чернью за ура, произносимое в честь супруги Константина Павловича!
Воротился генерал-адъютант Левашов с известием, что Измайловский полк прибыл в порядке и ждет меня у Синего моста. Я поехал к нему; полк отдал мне честь и встретил с радостными лицами, которые рассеяли во мне всякое подозрение. Я сказал людям, что хотели мне их очернить, что я сему не верю, что, впрочем, ежели среди их есть такие, которые хотят против меня идти, то я им не препятствую и дозволяю присоединиться к мятежникам. Громкое «ура» было мне ответом. Я при себе велел зарядить ружья и послал полк с генералом-майором Мартыновым, командиром бригады, на площадь, велев поставить в резерв спиной к дому Лобанова. Сам же поехал к Семеновскому полку, уже стоявшему на своем месте.
Полк, под начальством полковника Шипова[100], прибыл в величайшей исправности и стоял у самого моста на канале, батальон за батальоном. Михаил Павлович был уже тут. С этого места было еще ближе видно, что с Гвардейским экипажем, стоявшим на правом фланге мятежников, было много офицеров экипажа сего и других, но видны были и другие во фраках, расхаживавшие между солдат и уговаривавшие стоять твердо.
В то время как я ездил к Измайловскому полку, прибыл требованный мною митрополит Серафим из Зимнего дворца в полном облачении и с крестом. Почтенный пастырь с одним поддиаконом вышел из кареты и, положа крест на голову, пошел прямо к толпе; он хотел говорить, но Оболенский и другие сей шайки ему воспрепятствовали, угрожали стрелять, ежели не удалится.
Михаил Павлович предложил мне подъехать к толпе в надежде присутствием своим разуверить заблужденных и полагавших быть верными присяге Константину Павловичу, ибо привязанность Михаила Павловича к брату была всем известна. Хотя страшился я для брата изменнической руки, ибо видно было, что бунт более и более усиливался, но, желая испытать все способы, я согласился и на сию меру и отпустил брата, придав ему генерала-адъютанта Левашова. Но и его увещания не помогли; хотя матросы начали было слушать, мятежники им мешали, и Кюхельбекер взвел курок пистолета и начал целить в брата, что, однако, три матроса ему не дали совершить.
Брат воротился к своему месту, а я, объехав вокруг собора, прибыл снова к войскам, с той стороны бывшим, и нашел прибывшим лейб-гвардии Егерский полк, который оставил на площади против Гороховой за пешей гвардейской артиллерийской бригадой.
Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого весьма скользко; начинало смеркаться — ибо был уже 3-й час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в Конной гвардии и перелетали через войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляла вверх.
Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.
Я согласился испробовать атаковать кавалериею. Конная гвардия первая атаковала поэскадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха.
Тогда генерал-адъютант Васильчиков, обратившись ко мне, сказал:
— Sire, ii n'y a pas un moment a perdre; l'on n'y peut rien maintenant; il faut de la mitraille[101].
Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял.
— Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon regne?[102] — отвечал я Васильчикову.
— Pour sauver votre empire[103], — сказал он мне.
Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно все; или, пощадив себя, жертвовать решительно государством.
Послав одно орудие 1-й легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их пред Преображенским полком, велев зарядить картечью; орудиями командовал штабс-капитан Бакунин.
Вся во мне надежда была, что мятежники устрашатся таких приготовлений и сдадутся, не видя себе иного спасения. Но они оставались тверды; крик продолжался еще упорнее. Наконец, послал я генерал-майора Сухозанета объявить им, что ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять. «Ура» и прежние восклицания были ответом и вслед затем — залп.
Тогда, не видя иного способа, скомандовал: пали! Первый выстрел ударил высоко, в сенатское здание, и мятежники отвечали неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрел — от нас и с другой стороны, из орудия у Семеновского полка, — ударили в самую середину толпы, и мгновенно все рассыпалось, спасаясь Английской набережной на Неву, по Галерной и даже навстречу выстрелам из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала.
Велев артиллерии взяться на передки7, мы двинули Преображенский и Измайловский полки через площадь, тогда как гвардейский Конно-пионерный эскадрон и часть Конной гвардии преследовали бегущих по Английской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на Неве, но два выстрела картечью их рассеяли8, — и осталось сбирать спрятанных и разбежавшихся, что возложено было на генерал-адъютанта Бенкендорфа с 4 эскадронами Конной гвардии и гвардейским Конно-пионерным эскадроном под командою генерал-адъютанта Орлова на Васильевском острову и 2 эскадронами Конной гвардии на сей стороне Невы. Вслед за сим вручил я команду сей части города генералу-адъютанту Васильчикову, назначив ему оставаться у Сената и отдав ему в команду Семеновский полк, 2 батальона Измайловского, сводный батальон Московского и Павловского полков, 2 эскадрона Конной гвардии и 4 орудия конной артиллерии. Васильевский остров поручил в команду генерал-адъютанту Бенкендорфу, оставя у него прежние 6 эскадронов и придав лейб-гвардии Финляндского полка 1 батальон и 4 орудия пешей артиллерии. Сам отправился ко дворцу. У Гороховой, в виде авангарда, оставил на Адмиралтейской площади 2 батальона лейб-гвардии Егерского полка и за ними 4 эскадрона Кавалергардского полка. Остальной батальон лейб-гвардии Егерского полка держал пикеты у Малой Миллионной, у Большой Миллионной, у казарм 1-го батальона Преображенского полка и на Большой набережной[104] у театра. К сим постам придано было по 2 пеших орудия. Батареи о 8 орудиях поставлены были у Эрмитажного съезда на Неву, а другая о 4 орудиях против угла Зимнего дворца на Неву; 1 батальон Измайловского полка стоял на набережной у парадного подъезда, 2 эскадрона кавалергардов — левее, против угла дворца. Преображенский полк и при нем 4 орудия роты его величества стоял на Дворцовой площади спиной к дворцу, у главных ворот в резерве, а на дворе оставались оба саперных батальона и рота 1-ая гренадерская лейб-гвардии Гренадерского полка.
5
Ночь с 14 на 15 декабря была не менее замечательна, как и прошедший день; потому для общего понятия всех обстоятельств тогдашних происшествий нужно и об ней подробно упомянуть.
Едва воротились мы из церкви, я сошел, как сказано в первой части, к расположенным перед дворцом и на дворе войскам. Тогда велел снести и сына, а священнику с крестом и святой водой приказал обойти ближние биваки и окропить войска. Воротясь, я велел собраться совету и, взяв с собой брата Михаила Павловича, пошел в собрание. Там в коротких словах я объявил настоящее положение вещей и истинную цель того бунта, который здесь принимал совершенно иной предлог, чем был настоящий; никто в совете не подозревал сего; удивление было общее, и, прибавлю, удовольствие казалось общим, что Бог избавил от видимой гибели. Против меня первым налево сидел Н. С. Мордвинов. Старик слушал особенно внимательно, и тогда же выражение лица его мне показалось особенным; потом мне сие объяснилось в некоторой степени[105].
Когда я пришел домой, комнаты мои похожи были на Главную квартиру в походное время. Донесения от князя Васильчикова и от Бенкендорфа одно за другим ко мне приходили. Везде сбирали разбежавшихся солдат Гренадерского полка и часть Московских. Но важнее было арестовать предводительстовавших офицеров и других лиц.
Не могу припомнить, кто первый приведен был, кажется мне — Щепин-Ростовский. Он, в тогдашней полной форме и в белых панталонах, был из первых схвачен, сейчас после разбития мятежной толпы; его вели мимо верной части Московского полка, офицеры его узнали и в порыве негодования на него как увлекшего часть полка в заблуждение они бросились на него и сорвали эполеты; ему стянули руки назад веревкой, и в таком виде он был ко мне приведен. Подозревали, что он был главное лицо бунта; но с первых его слов можно было удостовериться, что он был одно слепое орудие других и подобно солдатам завлечен был одним убеждением, что он верен императору Константину. Сколько помню, за ним приведен был Бестужев Московского полка, и от него уже узнали мы, что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Генерал-адъютанту графу Толю поручил я снимать допрос и записывать показания приводимых, что он исполнял, сидя на софе пред столиком, там, где теперь у наследника висит портрет императора Александра.
По первому показанию насчет Трубецкого я послал флигель-адъютанта князя Голицына, что теперь генерал-губернатор смоленский, взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел, они были или скрыты или уничтожены; однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности: это была программа на весь ход действий мятежников на 14-е число с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому9. С сим князь Голицын поспешил ко мне, и тогда только многое нам объяснилось. Важный сей документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему же, князю Голицыну, непременно отыскать Трубецкого и доставить ко мне. Покуда он отправился за ним, принесли отобранные знамена у лейб-гвардии Московского [полка], лейб-гвардии гренадер и Гвардейского экипажа, и вскоре потом собранные и обезоруженные пленные под конвоем лейб-гвардии Семеновского полка и эскадрона Конной гвардии проведены в крепость.
Князь Голицын скоро воротился от княгини Белосельской с донесением, что там Трубецкого не застал и что он переехал в дом австрийского посла, графа Лебцельтерна, женатого на другой же сестре графини Лаваль.
Я немедленно отправил князя Голицына к управлявшему Министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельрод сейчас исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельрода положило сему конец: Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен.
Призвав генерала Толя во свидетели нашего свидания, я велел ввести Трубецкого и приветствовал его словами:
— Вы должны быть известны об происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы [оказались] не только участником заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу вам дать возможность хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем вы дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?
— Я невинен, я ничего не знаю, — отвечал он.
— Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы — преступник; я — ваш судья; улики на вас — положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите — отвечайте, что вам известно?
— Повторяю, я невиновен, ничего я не знаю.
Показывая ему конверт, сказал я:
— В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или — вы невозвратно погибли. Отвечайте.
Он еще дерзче мне ответил:
— Я уже сказал, что ничего не знаю.
— Ежели так, — возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, — так смотрите же, что это?
Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде.
— Ступайте вон, все с вами кончено, — сказал я, и генерал Толь начал ему допрос. Он отвечал весьма долго, стараясь все затемнять, но несмотря на то, изобличал еще больше и себя, и многих других.
Кажется мне, тогда же [был] арестован и привезен ко мне Рылеев. В эту же ночь объяснилось, что многие из офицеров Кавалергардского полка, бывшие накануне в строю и даже усердно исполнявшие свой долг, были в заговоре; имена их известны по делу; их одного за другим арестовали и привозили, равно многих офицеров Гвардейского экипажа.
В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь. Разумеется, что всю ночь я не только не ложился, но даже не успел снять платье и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет, но не спал. Генерал Толь всю ночь напролет не переставал допрашивать и писать. К утру мы все походили на тени и насилу могли двигаться. Так прошла эта достопамятная ночь. Упомнить, кто именно взяты были в это время, никак уже не могу, но показания пленных были столь разнообразны, пространны и сложны, что нужна была особая твердость ума, чтоб в сем хаосе не потеряться.
Моя решимость была, с начала самого, — не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения. Так и исполнялось свято. Всякое лицо, на которое было одно показание, без явного участия в происшествии, под нашими глазами совершившемся, призывалось к допросу; отрицание его [участия в заговоре] или недостаток улик были достаточны к немедленному его освобождению. В числе сих лиц был известный Якубович; его наглая смелость отвергала всякое участие, и он был освобожден, хотя вскоре новые улики заставили его вновь и окончательно арестовать. Таким же образом лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона поручик Назимов был взят, ни в чем не сознался, и недостаток начальных улик был причиной, что, допущенный к исправлению должности, он даже 6 января был во внутреннем карауле; но несколько дней спустя был вновь изобличен и взят под арест. Между прочими показаниями было [одно] и на тогдашнего полковника лейб-гвардии Финляндского полка фон Моллера, что ныне дивизионный начальник 1-й гвардейской дивизии. 14 декабря он был дежурным по караулам и вместе со мной стоял в главной гауптвахте под воротами, когда я караул туда привел. Сперва улики на него казались важными — в знании готовившегося10; доказательств не было, и я его отпустил.
За всеми, не находящимися в столице, посылались адъютанты или фельдъегери.
В числе показаний на лица, но без достаточных улик, чтоб приступить было можно даже к допросам, были таковые на Н. С. Мордвинова, сенатора Сумарокова и даже на М. М. Сперанского. Подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго [они] не могли совершенно рассеяться. Странным казалось тоже поведение покойного Карла Ивановича Бистрома, и должно признаться, что оно совершенно никогда не объяснилось[106]. Он был начальником пехоты гвардейского корпуса; брат и я были его два дивизионные подчиненные ему начальники. У генерала Бистрома был адъютантом известный князь Оболенский. Его ли влияние на своего генерала, или иные причины, но в минуту бунта Бистрома нигде не можно было сыскать; наконец, он пришел с лейб-гвардии Егерским полком, и хотя долг его был — сесть на коня и принять начальство над собранной пехотой, он остался пеший в шинели перед Егерским полком и не отходил ни на шаг от оного, под предлогом, как хотел объяснить потом, что полк колебался, и он опасался, чтоб не пристал к прочим заблудшим. Ничего подобного я на лицах полка не видал, но когда полк шел еще из казарм по Гороховой на площадь, то у Каменного моста стрелковый взвод 1-й карабинерной роты, состоявший почти весь из кантонистов[107], вдруг бросился назад, но был сейчас остановлен своим офицером поручиком Живко-Миленко-
Стайковичем и приведен в порядок. Не менее того поведение генерала Бистрома показалось столь странным и мало понятным, что он не был вместе с другими генералами гвардии назначен в генерал-адъютанты, но получил сие звание позднее.
Рано утром все было тихо в городе, и, кроме продолжения розыска об скрывшихся после рассеяния бунтовавшей толпы, ничего не происходило.
Воротившиеся сами по себе солдаты в казармы из сей же толпы принялись за обычные свои занятия, искренно жалея, что невольно впали в заблуждение обманом своих офицеров. Но виновность была разная; в Московском полку ослушание и потому бунт произошли в присутствии всех старших начальников — дивизионного генерала Шеншина и полкового командира ген[ерал] — майора Фредерикса и в присутствии всех штаб-офицеров полка; два капитана отважились увлечь полк и успели половину полка вывесть из послушания, тяжело ранив генералов и одного полковника и отняв знамена. В Лейб-гренадерском полку было того хуже. Полк присягнул [мне]; прапорщик, вопреки [воле] полкового командира, всех штаб-офицеров и большей части обер-офицеров, увлек весь полк, и полковой командир убит в виду полка, которого остановить не мог11. Нашелся в полку только один капитан, князь Мещерский, который умел часть своей роты удержать в порядке. Наконец, в Гвардейском экипаже большая часть офицеров, кроме штаб-офицеров, участвовали в заговоре и тем удобнее могли обмануть нижних чинов, твердо думавших, что исполняют долг присяги, следуя за ними, вопреки увещаниям своих главных начальников. Но батальон сей первый пришел в порядок; огорчение людей было искренно, и желание их заслужить прощение столь нелицемерно, что я решился, по представлению Михаила Павловича, воротить им знамя в знак забвения происшедшего накануне.
Утро было ясное; солнце ярко освещало бивакирующие войска; было около десяти или более градусов мороза. Долее держать войска под ружьем не было нужды; но, прежде роспуска их, я хотел их осмотреть и благодарить за общее усердие всех и тут же осмотреть Гвардейский экипаж и возвратить ему знамя. Часов около десяти, надев в первый раз преображенский мундир, выехал я верхом и объехал сначала войска на Дворцовой площади, потом на Адмиралтейской; тут выстроен был Гвардейский экипаж фронтом, спиной к Адмиралтейству, правый фланг против Вознесенской. Приняв честь, я в коротких словах сказал, что хочу забыть минутное заблуждение и в знак того возвращаю им знамя, а Михаилу Павловичу поручил привесть батальон к присяге, что и исполнялось, покуда я объезжал войска на Сенатской площади и на Английской набережной. Осмотр войск кончил я теми, кои стояли на Большой набережной, и после того распустил войска.
В то самое время, как я возвращался, провезли мимо меня в санях лишь только что пойманного Оболенского. Возвратясь к себе, я нашел его в той передней комнате, в которой теперь у наследника бильярд. Следив давно уже за подлыми поступками этого человека, я как будто предугадал его злые намерения и, признаюсь, с особенным удовольствием объявил ему, что не удивляюсь ничуть видеть его в теперешнем его положении пред собой, ибо давно его черную душу предугадывал. Лицо его имело зверское и подлое выражение, и общее презрение к нему сильно выражалось.
Скоро после того пришли мне сказать, что в ту же комнату явился сам Александр Бестужев, прозвавшийся Марлинским. Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец на комендантский подъезд, в полной форме и щеголем одетый. Взошед в тогдашнюю знаменную комнату, он снял с себя саблю и, обошед весь дворец, явился вдруг к общему удивлению всех во множестве бывших в передней комнате. Я вышел в залу и велел его позвать; он с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал:
— Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.
Я ему отвечал:
— Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу виновность; будьте откровенны в ваших ответах и тем докажите искренность вашего раскаяния.
Много других преступников приведено в течение этого дня, и так как генералу Толю, по другим его обязанностям, не было времени продолжать допросы, то я заменил его генералом Левашовым, который с той минуты в течение всей зимы, с раннего утра до поздней ночи, безвыходно сим был занят и исполнял сию тяжелую во всех отношениях обязанность с примерным усердием, терпением и, прибавлю, отменною сметливостью, не отходя ни на минуту от данного мной направления, т. е. не искать виновных, но всякому давать возможность оправдаться.
Входить во все подробности происходившего при сих допросах излишне. Упомяну только об порядке, как допросы производились; они любопытны. Всякое арестованное здесь ли, или привезенное сюда лицо доставлялось прямо на главную гауптвахту. Давалось о сем знать ко мне чрез генерала Левашова. Тогда же лицо приводили ко мне под конвоем. Дежурный флигель-адъютант доносил об том генералу Левашову, он мне, в котором бы часу ни было, даже во время обеда. Доколь жил я в комнатах, где теперь сын живет, допросы делались, как в первую ночь, в гостиной. Вводили арестанта дежурные флигель-адъютанты; в комнате никого не было, кроме генерала Левашова и меня. Всегда начиналось моим увещанием говорить сущую правду, ничего не прибавляя и не скрывая и зная вперед, что не ищут виновного, но желают искренно дать возможность оправдаться, но не усугублять своей виновности ложью или отпирательством.
Так продолжалось с первого до последнего дня. Ежели лицо было важно по участию, я лично опрашивал; малозначащих оставлял генералу Левашову; в обоих случаях после словесного допроса генерал Левашов все записывал или давал часто им самим писать свои первоначальные признания. Когда таковые бывали готовы, генерал Левашов вновь меня призывал или входил ко мне, и, по прочтении допроса, я писал собственноручное повеление санкт-петербургской крепости коменданту генералу-адъютанту Сукину о принятии арестанта и каким образом его содержать — строго ли или секретно, или простым арестом.
Когда я перешел жить в Эрмитаж, допросы происходили в Итальянской большой зале, у печки, которая к стороне театра. Единообразие сих допросов особенного ничего не представляло: те же обстоятельства, более или менее полные. Но было несколько весьма замечательных, об которых упомяну. Таковы были Каховского, Никиты[108] Муравьёва, руководителя бунта Черниговского полка, Пестеля, Артамона Муравьёва, Матвея Муравьёва, брата Никиты, Сергея Волконского и Михайлы Орлова.
Каховский говорил смело, резко, положительно и совершенно откровенно. Причину заговора относя к нестерпимым будто притеснениям и неправосудию, старался причиной им представлять покойного императора. Смоленский помещик, он в особенности вопил на меры, принятые там для устройства дороги по проселочному пути, по которому государь и императрица следовали в Таганрог, будто с неслыханными трудностями и разорением края исполненными. Но с тем вместе он был молодой человек, исполненный прямо любви к Отечеству, но в самом преступном направлении.
Никита Муравьёв был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был во своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках; его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой раны и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что — причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:
— Объясните мне, Муравьёв, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть, — преступным злодейским сумасбродством?
Он поник голову, ничего не отвечал, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно.
Когда допрос кончился, Левашов ня — мы — должны были его поднять и вести под руки.
Пестель был также привезен в оковах; по особой важности его действий, его привезли и держали секретно. Сняв с него оковы, он приведен был вниз в эрмитажную библиотеку. Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелостью в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг.
Артамон Муравьёв был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство. Подл в теперешнем положении, он валялся у меня в ногах, прося пощады.
Напротив, Матвей Муравьёв, сначала увлеченный братом, но потом в полном раскаянии уже некоторое время от всех отставший, из братской любви только спутник его во время бунта и вместе с ним взятый, благородством чувств, искренним глубоким раскаянием меня глубоко тронул.
Сергей Волконский — набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый, он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека.
Орлов жил в отставке в Москве. С большим умом, благородной наружностью он имел привлекательный дар слова. Быв флигель-адъютантом при покойном императоре, он им назначен был при сдаче Парижа для переговоров. Пользуясь долго особенным благорасположением покойного государя, он принадлежал к числу тех людей, которых счастие избаловало, у которых глупая надменность затмевала ум, считав, что они рождены для преобразования России. Орлову менее всех должно было забыть, чем он был обязан своему государю, но самолюбие заглушило в нем и тень благодарности и благородства чувств. Завлеченный самолюбием, он с непостижимым легкомыслием согласился быть и сделался главой заговора, хотя вначале не столь преступного, как впоследствии. Когда же первоначальная цель общества начала исчезать и обратилась уже в совершенный замысел на все священное и цареубийство, Орлов объявил, что перестает быть членом общества, и, видимо, им более не был, хотя не прекращал связей знакомства с бывшими соумышленниками и постоянно следил и знал, что делалось у них. В Москве, женатый на дочери генерала Раевского, у которого одно время был начальником штаба, Орлов жил в обществе как человек, привлекательный своим умом, нахальный и большой говорун. Когда пришло в Москву повеление к военному генерал-губернатору князю Голицыну об арестовании и присылке его в Петербург, никто верить не мог, чтобы он был причастен к открывшимся злодействам. Сам он, полагаясь на свой ум и в особенности увлеченный своим самонадеянием, полагал, что ему стоит будет сказать слово, чтоб снять с себя и тень участия в деле.
Таким он явился. Быв с ним очень знаком, я его принял как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтоб слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог вполне оправдаться; что других я допрашивал, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного императора сказать мне откровенно, что знает.
Он слушал меня с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог; но что ежели б и знал про него, то над ним бы смеялся как над глупостью. Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать, как из снисхождения.
Дав ему договорить, я сказал ему, что он, по-видимому, странно ошибается насчет нашего обоюдного положения, что не он снисходит отвечать мне, а я снисхожу к нему, обращаясь не как с преступником, а как со старым товарищем, и кончил сими словами:
— Прошу вас, Михаил Федорович, не заставьте меня изменить моего с вами обращения; отвечайте моему к вам доверию искренностью.
Тут он рассмеялся еще язвительнее и сказал мне:
— Разве общество под названием «Арзамас»[109] хотите вы узнать?
Я отвечал ему весьма хладнокровно:
— До сих пор с вами говорил старый товарищ, теперь вам приказывает ваш государь; отвечайте прямо, что вам известно.
Он прежним тоном повторил:
— Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать.
Тогда я встал и сказал генералу Левашову:
— Вы слышали? Принимайтесь же за ваше дело, — и, обратясь к Орлову, — а между нами все кончено.
С сим я ушел и более никогда его не видел.

Дневник
Императрица Мария Федоровна

1826 г. 12 марта. Пятница.
<..> Мой сын рассказал нам также, что был допрошен некий Поджио, который сознался и сообщил, как должно было произойти истребление нашей семьи; что касается его самого, то он предложил обе свои руки, чтобы обратить их против Николая, — решили, однако, что не необходимо. Это тайное собрание происходило у некоего Давыдова, брата того Давыдова, который женат на прелестной Грамон, после кончины государя [нрзб.]. По получении этой вести проекты эти были временно отложены; было решено разделаться с ним и со всеми нами. По получении известия об его смерти заговорщики решили, что эти замыслы должно бы привести в исполнение, но что если в осуществлении их больший успех будет на стороне партии Муравьева, то партия Пестеля, заклятого врага Муравьева, в свою очередь истребит ее. Великий Боже, какая [нрзб.], какие люди! И только кончина нашего ангела предотвратила гибель нашей семьи и государства; иначе бы кровь полилась ручьями! Как это наводит на размышление! Во всем виден перст Божий, но пути его неисповедимы.

14 марта. Воскресенье.
Государь рассказал нам вчера, что 12 декабря он получил письмо отводного[110] офицера стрелкового Гренадерского полка, который был у меня камер-пажем, некоего Ростовцева, который сообщил ему, что что-то затевается, что он это предполагает на основании толков среди офицеров и умоляет государя распорядиться арестовать его, чтобы защитить его от подозрений его товарищей в намерении раскрыть их планы. Государь показал это письмо Милорадовичу и князю Голицыну; они полагали, что письмо это написано сгоряча и что оно не заслуживает внимания. Этот Ростовцев — адъютант Бистрома, так же как и Оболенский; не подозревая, что Оболенский причастен к заговору, он сообщил ему о своем письме к государю; Оболенский ответил ему, что убьет его, и тотчас же отправился к соучастникам, чтобы предупредить их, что необходимо поторопиться, что они рискуют быть выданными Ростовцевым. Было решено устранить его, и на другой день — 14-го, когда Бистром послал его передать его распоряжения стрелкам, он подвергся нападению и был избит; его отнесли к нему на квартиру без сознания, и только 15-го государь послал за ним и поместил его у Михаила.
Теперь только что обнаружили, что одним из заключенных при содействии одного инвалида отправлено в город письмо; впрочем, письмо не имело иной цели, кроме желания заключенного получить известия от приехавшей из Москвы жены. Я благословляю Небо за то, что горести заключенных не причиняли нам беспокойства вчера1; я вспомнила о них лишь при виде каземата, и у подножия могилы моего сына я молила Бога даровать им раскаяние и отпущение грехов.

15 марта. Понедельник.
Николай пришел ко мне сегодня вечером; мы много говорили о поездке Елены и моей2 и на всякий случай сделали кое-какие приготовления; мой сын и Александра[111] проведут вечер и переночуют в Аничковом дворце, чтобы принять ванну; завтра я должна буду там обедать. Николай рассказал мне, что в показаниях, сделанных вчера этими несчастными, содержащимися в крепости, один из них — я полагаю, что это Поджио — сообщил, что было решено также убить и Марию и Анну за границей.

16 марта. Вторник.
Князь Голицын, Михаил, Бенкендорф, Николай рассказывали мне вчера, что на вчерашнем допросе Вадковский сообщил, что если бы тот, кто принял его в это общество, потребовал от него, чтобы он убил отца, мать, брата и сестру, то он бы выполнил это; его принял Пестель. Это заставляет содрогаться! Все время, пока длилось погребение3, Михаил Орлов, который тоже в тюрьме, простоял на коленях. Бог ниспослал ему раскаяние. Вечер прошел спокойно, Оранский пил у меня чай. Я получила известие от императрицы[112] от 8 марта; она сообщает, что состояние дорог вынуждает ее задержаться еще до апреля.

17 марта. Среда.
У меня обедали Елена, Вильгельм Оранский, моя племянница, Евгений и Нелидова; после обеда я работала, а затем провела вечер с Александрой, после чего снова работала.
Николай рассказывал нам, что Каховский, который содержится в крепости, сознался, что 13-го вечером Рылеев побуждал его отправиться на другой день во дворец в форме гренадерского конвойного офицера, чтобы убить в коридоре Николая, и что для этого он должен был переодеться и надеть гренадерский мундир; он отказался и сказал им, что хотя они начали ранее его, но он хочет умереть с ними, и он действительно явился на площадь. Какой ужас! это заставляет содрогаться, тем более что, замышляя убийство, они говорили о нем со спокойствием и хладнокровием, на которые способны лишь развратные натуры! Да будет милостив к нему Господь!

Понедельник. 22 марта.
Вечером я видела своих детей. Государь был сегодня очень интересен — он говорил о Турции; сообщая различные новости, сказал, что не хочет смешивать греческие дела с турецкими, что останется верен системе политики покойного императора, что не следует поддерживать возмутившихся, но что он твердо намерен добиться от Турции возобновления переговоров относительно Молдавии и Валахии. Эпизод с Сербией. Затем Николай рассказал мне, что в Варшаве один из арестованных после допросов повесился в тюрьме и что это очень досадно, так как он мог бы сделать важные сообщения.

Суббота. 17 июля.
При моем пробуждении мне доложили о приезде генерал-адъютанта Чернышёва, который привез мне вести от государя. Я быстро встала и, совершив молитву, велела ему войти. Он передал мне письмо от моих детей от 13-го числа. Чернышёв рассказал мне все подробности этого ужасного дня.
В 3 часа утра их вывели из тюрьмы [нрзб.]. Два батальона Павловского полка [нрзб.]. Пятеро приговоренных к повешению вели себя очень сдержанно, особенно Сергей Муравьёв, Бестужев и Каховский. Говорят, Пестель жаловался на объявленный ему род смерти: он надеялся, что его расстреляют. Всходя на ужасную доску, трое упомянутых мною выше молились Богу за государя. Произошел ужасный случай: палач взял для Рылеева, Сергея Муравьёва и, кажется, Бестужева слишком тонкую веревку [нрзб.]. Когда роковую доску выдернули из-под них, веревка оборвалась, и они со связанными руками и ногами упали, как мешки, и даже расшиблись; пришлось начинать сначала; при этом Рылеев в столь страшную минуту, вместо того чтобы возвысить свою душу, сказал: «И тут мне надобно лбом смерть пробывать»[113].
Когда это было окончено, тех, которые должны были подвергнуться разжалованию, выстроили перед их полками, а тех которые [нрзб.] принадлежали [нрзб.] каре, образованное Павловским полком. Чернышёв говорил мне, что большая часть этих негодяев имела вызывающий и равнодушный вид, который возмутил как присутствующих, так и войска; были такие, которые даже смеялись, между прочим, и сын нашей бедной княгини4. Он имел дерзость раскланиваться и здороваться со своими знакомыми. Церемония была ужасна. Перед полками, к которым они принадлежали, они были лишены дворянства, затем они были должны стать на колени: полковой профос[114] сорвал с них эполеты и знаки отличия, после чего над их головами ломали шпаги; затем их силой увели.
Все это продолжалось почти до пяти часов. Толпа не была велика, но она увеличилась к концу казни. Тела оставались в течение двух часов на виселице, после чего их сняли и погребли. Да будет к ним милостив и милосерд Господь! Чувства некоторых из них, побудившие их молиться за нашего дорогого Николая, позволяют мне верить в их раскаяние и надеяться на Божественное милосердие. Я также надеюсь, что по милости провидения моему сыну никогда больше не придется переживать в течение своего царствования столь ужасного дня.
Государь прислал мне манифест, который должен был быть обнародован 14-го. Он хорошо составлен; в нем родители призываются заботиться о первоначальном воспитании их детей, так как оно может дать хорошие результаты. Благословим Господа за то, что все окончилось, и удвоим рвение в выполнении нашего долга!

А. X. Бенкендорф – М. С. ВОронцову

С. Петербург, 16 января (1826 г.).
<..> Трудно передать, какую радость доставило мне поведение обоих полков моей дивизии, находящихся в городе: кавалергардов и Конной гвардии. Десять офицеров первого полка состояли в заговоре, но ни один не посмел и шевельнуться1; во втором таких было двое, один из них стал на сторону бунтовщиков, а другой скрылся2. Этот полк 4 часа простоял не дрогнув на расстоянии пистолетного выстрела от мятежников. Когда же один-единственный эскадрон, поддавшись внезапному порыву, предпринял против моей воли атаку на лучшую в мире пехоту, готовую эту атаку отразить, и был остановлен градом пуль и штыками, этот эскадрон по команде «Назад, равняйся», теряя людей и лошадей, выполнил все как на учении, так что ни одна лошадь не повернула вспять, и остановился в 20 шагах от неприятельского каре. Император, вокруг головы которого пули свистели так, что даже его лошадь стала шарахаться, тотчас же выехал вперед. Он был великолепен; ни на мгновение не поддался малодушию, не произнес ни одного ласкового слова, чтобы польстить или задобрить: это был император и полководец. Великий князь Михаил прибыл пешим во главе оставшейся части Московского полка, прося разрешения на штыковую атаку, но этого ему не позволили. Тогда он в одиночку приблизился к мятежникам, заговорил с ними и не обратил внимания на то, что негодяй Кюкельберг3 приставил ему к груди пистолет. Какой-то матрос отбросил руку этого чудовища. Одним словом, высочайшие особы показали себя достойными власти, и если бы этот род не занимал трона, его следовало бы на него возвести.

Воспоминания
А. П. Башуцкий

<..> Государь держал в руке разогнутый манифест 14 декабря 1825 г. с приложениями и громко, отрывисто то читал, то кратко, понятно для народа, объяснял сущность событий и, как отец детям, давал им советы. Муха не могла бы пролететь без шума, такова была священная тишина, в которой тонкий голос царя, целою головою возвышавшегося над 20–30 тысячами голов, раздавался успокоительными переливами… Едва он затихал, громовое «ура», приветствия самые сердечные, возгласы живой преданности потрясали воздух и, несясь с площади в смежные улицы, привлекали оттуда новые толпы.
Возле и кругом в то время было чрезвычайно мало лиц известных; сколько помню, [были только] новые флигель-адъютанты Кавелин и Адлерберг, дежурный генерал Потапов, мой отец, несколько офицеров, как и мы, попавших сюда случайно, завлеченных движением, шумом… В это время все по домам собирались к съезду во дворец, многие находились уже в нем… Среди сжатой массы народа мы вскоре заметили генерала верхом на серой в яблоках лошади; он пробирался из-под арки Главного штаба. С трудом подъехав к государю (то был А. И. Нейдгардт), он приклонился и довольно громко донес на французском языке о преступлении, совершенном уже в лейб-гвардии Московском полку, о бригадном командире Шеншине и полковом — бароне Фредериксе, изрубленных бешеными солдатами, о толпе этих последних (более роты), выбежавшей из казарм, находящейся уже около Исаакиевской площади и оставившей везде на пути своем насилие, кровь, убийство, понуждая народ следовать за собою.
Спокойно прослушав это донесение, государь изволил тотчас же передать его народу, сжато, кратко… Тут началась драма, подобную которой трудно найти в истории, записывающей лишь официальности, но забыть которую невозможно ни в малейшей черте ее тому, кто имел счастие быть свидетелем этой бесподобной, хотя горестным событием наведенной минуты.
После предшествовавших объяснений, при последних словах государя, этою многотысячною толпою все было мгновенно оценено, все было понято с ясностью и верностью, возможными только [благодаря] одной, самой чистой и глубоко в жизни, в крови разлитой любви-преданности. Необъятная масса народа, одним чувством проникнутая, слилась и в одно тело. Вся пошатнулась она с края на край площади; вся она двинулась, сжалась, сколь можно теснее, к царю; будто один человек она, казалось, обняла его грудью, руками, укрыла его собою; будто из одних уст невыразимый голос ее, отзвучиваемый стенами громадных зданий под холодным куполом неба, кричал: «Батюшка!.. Государь! Иди к себе!.. Не допустим никого!.. Не дадим!.. Разнесем на клочки!.. размечем!.. Государь, иди к матушке, к детям, к царице! Ступай с Богом, мы не допустим…» Таковы буквально были слова русского народного сердца. Хватали руками государя, фалды его мундира, падали на землю, чтоб целовать ноги… Всего этого описать нет никакой возможности, подобное чувство никогда ничем более не может быть возбуждено в душе человека, видевшего эту сцену…
Таков был народ… Но каков же был царь?.. При первом его звуке: «дети» — эти львы стали агнцами, он поднял руку — и море человеческих волн утихло мгновенно, все стало неподвижно, свято, тихо, будто храм в минуту торжественной тайны. «Не могу поцеловать вас всех, — сказал государь, — но вот за всех…» При этом слове он схватил и поцеловал ближайших, так сказать, лежавших у него на груди, и несколько секунд, в тишине смолкших тридцати тысяч народа, слышались только поцелуи… Огромными кругами они ширились от этого центра далее, далее… Народ свято делил между собою поцелуи царя!..
В мертвой тишине выслушали они слова его признательности и мудрые наставления и повеления. Государь сказал им, что правительству, властям предоставлено унять буйство, что никто не должен дерзать словом, делом вступаться во что бы то ни было, что в спокойствии и немедленном повиновении всякому приказанию оценится их любовь и преданность. Он советовал им идти по домам, но прежде всего быть смирными, спокойными, смотреть и повиноваться повелениям тех, которые одни знают, как и что делать. «Дайте место», — сказал государь, и тихо отступила толпа далее к краям площади, оставив часть ее около дворца и к середине более свободною.
В это время прибыли уже и собрались около государя еще несколько лиц. Государь повелел моему отцу немедленно привести первый батальон л[ейб] — гв[ардии] Преображенского полка к его величеству на Дворцовую площадь, Нейдгардту и другим были отданы приказания относительно л[ейб] — гв[ардии] Семеновского полка, Конной гвардии и пр.[115] После этого государь приказал караулу главной (дворцовой) гауптвахты (караул был от л[ейб] — гвардии] Финляндского полка) занять дворцовые ворота. Люди караула этого поняли необыкновенную честь и милость в поручении столь важного поста. Ружья были заряжены по приказанию, и новая добровольная присяга принесена с горячею клятвою умереть на месте, не уступя шага.
Между тем с скоростью поистине непостижимою прибыл первый батальон Преображенского полка. Если только можно так выразиться — и это не гипербола, — то были не люди, а воплощенные обида, мщение, негодование и приверженность. Чувство заставляло людей даже забывать об обязанностях строго уважаемой у нас военной дисциплины, они не могли устоять на месте, сердце выносило их, так сказать, выталкивало из рядов с звонкими тысячекратными «ура». По прослушании того, что государю угодно [было] передать им о совершенном в л[ейб] — гв[ардии] Московском полку преступлении, они просили, умоляли дозволить им отнять от бунтовщиков знамя, кровью их смыть пятно, наложенное на гвардейский мундир, на честь, на имя войска, себе одним просили они, как милости, повеления решить все это дело. И немедленно решили бы они его… но не могло так быть по неограниченному милосердию царева сердца. Несколько слов государя было достаточно, чтоб и их вознаградить, как был уже награжден народ, чтоб и им объяснить и указать, в чем истинная честь, в чем святая обязанность и светлая слава солдата. Все утихло, вместо кипучей ревности воцарилось то спокойное, величественное, мужественное хладнокровие, та решимость долга, ставшего первенствующим чувством, которые всегда отличали этот единственный и безошибочно уже первейший во всех отношениях батальон из всех европейских войск.
Государь с самого начала (с минуты моего рассказа и до сей минуты, после которой вскоре обязанность моя лишила меня счастья быть близко) с народом, с войском своим сердцем, твердостью, величием, кротостью… всем царским и человеческим был — да будет прощена моему безыскусству слабость выражения — был бесподобен, бесприкладен, как выражались о Петре I современники его.

Рассказ А. Н. Чеченского в изложении Д. В. Давыдова

<..> Я всегда полагал, что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать. <..>

Мои тюрьмы
М. А. Бестужев

<..> В пятницу, т. е. 11 декабря, наш батальон вступил в караулы по 1-му отделению, и я с ротой был назначен на главную гауптвахту в Зимнем дворце.
При смене караульный капитан передал мне секретное приказание великого князя Николая Павловича: «начиная от вечерней зари до утренней приводить часовых к покоям его высочества лично самому капитану». Во втором часу ночи, прошедши с часовым длинный темный коридор, освещенный одною только лампою, я остановился пред дверьми спальни его высочества, — часовые — один, сходя с круглого матика1, а другой, вступая на него, — впотьмах нечаянно скрестились ружьями, и железо курков резко звякнуло. Почти в то же мгновение полуотворилась дверь, и в отверстии показалось бледное, испуганное лицо великого князя.
— Что это значит? Что случилось? Кто тут? — спрашивал он дрожащим голосом.
— Караульный капитан, ваше высочество, — отвечал я.
— А, это ты, Бестужев! Что ж там такое?
— Ничего, ваше высочество, часовые при смене сцепились ружьями…
— И только?.. Ну, если что случится, то ты дай мне тотчас знать, — и он скрылся.
Это по-видимому ничтожное обстоятельство глубоко врезалось в его душу, что можно было заметить при личных его допросах, когда он несколько раз обращался ко мне с желчными упреками и когда вскоре после 14-го он составил дворцовую роту для охранения его особы более надежною стражею.

Записки декабриста
Н. И. Лорер

Прослужа 6 лет в Варшаве, я решился оставить тягостную службу и перейти в один из полков, в России расположенных. В войсках под начальством в[еликого] к[нязя] [Константина Павловича] перемещения не допускались по желанию, а потому надобно было сначала выйти в отставку, что я и сделал.
Прибыв в Петербург, я сошелся опять с прежними однополчанами, с которыми делал кампанию 1814 года. Они встретили меня братски и упросили вступить в тот самый полк, в котором я начал свое военное поприще, то есть в Московский. Конечно, такое лестное приглашение очень льстило моему самолюбию, и я согласился, подал просьбу и был принят снова на службу в Петербурге.
С 1821 года служба моя была самая приятная, после всех непомерных строгостей Варшавы. Тогда гвардейский корпус был во всем своем блеске. Полки, наполненные молодежью, по возвращении из Парижа увидели в рядах своих новое поколение офицеров, которое начинало уже углубляться в свое назначение, стало понимать, что не для того только носят они мундир, чтоб обучать солдат маршировке да выправке. Все стали стремиться к чему-то высшему, достойному, благородному. Молодежь много читала, стали в полках заводить библиотеки, появились книги — сочинения Франклина, Филанджиери, политическая экономия Сея[116]. Жадное до образования юношество толпилось в залах на публичных курсах, в особенности у Г. Р. Державина, где происходили чтения любителей русской словесности и где читали Крылов, Гнедич, Лобанов. С трудом доставались билеты, а в охотниках просвещения недостатка не было. Я тогда знал многих образованных людей между офицерами гвардейских полков, в особенности же много их было в Семеновском, Измайловском и нашем Московском. Сим последним в то время командовал Потёмкин, Преображенским — барон Розен, Семеновским — Храповицкий, Егерским — Бистром. Полки, очевидцы доблестных подвигов своих начальников, стяжавшие себе бессмертную славу на полях Бородина, Кульма и многих других, где дралась гвардия, любили и уважали своих командиров.
Служба мирного времени шла своим порядком, без излишнего педантизма, но, к сожалению, этот порядок вещей скоро стал изменяться.
Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты; по ночам посещали караульни и если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали… Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала делаться невыносимою! По целым дням по всему Петербургу шагали полки то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи. Манежи были переполнены, и начальники часто спорили между собой, кому из них первому владеть ими, так что принуждены были составить правильную очередь.
Оба в[еликие] к[нязя] друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу становилась на правый фланг с боку какого-нибудь 13-вершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки.
Старые полковые командиры получили новые назначения, а с ними корпус офицеров потерял своих защитников, потому что они одни изредка успевали сдерживать ретивость великих князей, представляя им, как вредно для духа корпуса подобное обращение с служащим людом. Молодые полковые командиры, действуя в духе великих князей, напротив, лезли из кожи, чтоб им угодить, и, таким образом, мало-помалу довели до того, что большое число офицеров стало переходить в армию. <..>

В Киеве я остановился в Зеленом трактире и посетил двух приятелей: Капниста и Муханова, адъютантов Н. Н. Раевского, командовавшего корпусом и имевшего в Киеве свою корпусную квартиру. Капнист прежде служил в Измайловском полку и был одним из отличнейших офицеров, могущих всегда принести честь полку, и вышел только из гвардии по мстительности и преследованиям бригадного начальника — в[еликого] к[нязя] Николая Павловича.
Всем известно, что его высочество, увлекаясь часто фрунтовой службой, дозволял себе более того, что может снести всякий порядочный человек, а потому именно эти-то порядочные люди только и останавливали его. Так, однажды, желая поправить какую-то ошибку, направился он и к К[апнисту], но сей остановил его словами: «Ваше высочество, не троньте меня, я щекотлив». Николай Павлович не мог этого простить К[апнисту], и он должен был перейти в армию, где его, однако ж, отличил знаменитый защитник Смоленска Раевский, взяв к себе в адъютанты. После смерти Александра Павловича Н. Н. Раевский, не знаю почему1, впал в немилость, вышел в отставку и дожил свой век в кругу своего семейства, в деревне.

<..> У Пестеля на квартире, в зале, на камине, стояла лампа, тускло освещавшая большую комнату. Ко мне вышел Киселёв и сурово сказал мне:
— Г[осподин] майор! По всем данным, которые у нас в руках, вы — член тайного общества. Не запирайтесь…
<..> Я заметил, что Киселёв был в очень тревожном положении, а к беспокойству о беспорядках в частях его собственного управления прибавилось еще известие о возмущении 14 декабря в С.-Петербурге. Я решился Чернышёву повторить все то же самое, что говорил Киселёву. И от него немного успокоительного для себя услыхал я. Он подал мне вопросные и велел откровенно отвечать на них в смежной комнате. <..> У меня дома чиновник потребовал ключа от шкатулки моей, осмотрел ее, взял мою шпагу и унес ее вместе с моей свободой.
Утром вбежал ко мне молодой фельдъегерь с тем же чиновником, который меня арестовывал вчера, и приказал готовиться к отъезду.

На другой день, когда еще было темно на улицах, мне приказали следовать за фельдъегерем. Провожатый мой был в мундире, белых перчатках, арестант — в сюртуке и фуражке! У подъезда дома стояла городская карета Чернышёва, и, когда мы подошли к дверце, я из вежливости просил фельдъегеря войти прежде меня; но он пропустил меня вперед, и я вспомнил о маршале Нее. Когда его везли на место казни, то он так же, указав на тележку провожавшему его патеру, сказал: «Садитесь. Зато я раньше вас буду там», — и поднял глаза к небу.
Дорогой я спросил его:
— Везете вы меня в крепость?
— Нет, во дворец, где государь император хочет вас видеть.
— Помилуйте, да теперь еще все спят.
Тут же он мне объявил, что завтра отправляется в Москву за новым арестантом, я его просил быть с ним вежливым и добрым, как он был со мной. «Вы молоды, — прибавил я, — и Бог вас не оставит, а ежели нам не суждено уж более видеться, то прошу вас взять в моих вещах серебряный стакан на память обо мне».
Меня привезли на главную гауптвахту в Зимнем дворце. На столе догорала свеча, на диване спал арестованный офицер, не из наших… Он очень вздыхал и стонал.
Сколько раз, служа в гвардии, стаивал я здесь в карауле с моею ротою. Те же зелененькие стены, то же кресло и так же дремлет на них караульный офицер, в шарфе и с застегнутыми чешуями. Вскоре караульный офицер, выходивший при моем появлении, вернулся с 8 рядовыми в серых мундирах, с саблями наголо, и вся эта команда меня обступила… Я глядел с удивлением на эти маневры, когда караульный офицер Преображенского полка обратился ко мне с словами «Позвольте вас обыскать», и я ему отдал табакерку, маленький медалион моей любимой сестры и, кажется, 25 руб. мелочи, т. е. все, что при мне было. В это время вбежал фельдъегерь небольшого роста, рыжий, и, запыхавшись, возгласил: «Пожалуйте арестанта к государю императору». Я хотел следовать за ним, но, видя, что меня собираются конвоировать эти 8 серых стражей, остановился и сказал караульному офицеру, что «покуда я еще майор русской службы и ношу мундир, который носит с честию вся армия, а не преступник, осужденный законом, и с конвоем я не сделаю шагу добровольно». Капитан извинялся тем, что здесь такой порядок.
— Вольно же вам из дворца сделать съезжую, — сказал я в негодовании. — Кто дежурный генерал-адъютант?
— Левашов.
— Потрудитесь послать кого-нибудь, хоть господина] фельдъегеря, просить генерала дозволить мне предстать пред государя без конвоя.
Вскоре посланный вернулся с дозволением, и я пошел с ним в Эрмитаж, освещенный, как на бал. За столом сидел Левашов. При моем входе он встал, и мы раскланялись. Генерал мне сделал замечание, почему я не хотел покориться общим порядкам караульного дома. Я повторил мои резоны и прибавил, что и отсюда не иначе выйду, как один, покуда не буду осужден законом… Левашов улыбнулся и закрутил свой ус. Я знал его, когда он командовал лейб-гусарским полком: это был всегда один из блестящих офицеров и считался одним из лучших ездоков гвардии. Генерал меня узнал и прибавил в конце нашего разговора: «Я знал вас за отличного офицера, и вы могли бы быть полезным Отечеству, а теперь только жалею, что нахожу вас в этом неприятном положении. Чернышёв вами недоволен и жаловался государю на ваше нечистосердечное признание. Потрудитесь обождать прихода его величества здесь, за ширмами», — и с этим словом он действительно указал мне одни, поставленные в углу. Я нашел там кресло, присел и мысленно стал готовиться, чтоб суметь отвечать государю прилично, но с чувством собственного достоинства. Оправдываться я не хотел, да и не для чего… Недолго продолжались мои приготовления, послышался шум, и Левашов, заглянув ко мне за ширмы, просил меня пожаловать. С другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы взъерошены… Никогда не удавалось мне его видеть таким безобразным[117].
Я твердыми шагами пошел было ему навстречу, но он издали еще движением руки меня остановил и сам тихо подходил ко мне, меряя меня глазами. Я почтительно поклонился.
— Знаете ли вы наши законы? — начал он.
— Знаю, в[аше] в[еличество].
— Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть! — И он провел рукою по своей шее, как будто моя голова должна была отделиться от туловища тут же. На этот красноречивый жест мне нечего было отвечать, и я молчал.
— Чернышёв вас долго убеждал сознаться во всем, что вы знаете и должны знать, а вы всё финтили. У вас нет чести, милостивый государь.
Тут я невольно вздрогнул, у меня захватило дыхание, и я невольно проговорил:
— Я в первый раз слышу это слово, государь…
Государь сейчас опомнился и уж гораздо мягче продолжал:
— Сами виноваты, сами… Ваш бывший полковой командир погиб, ему нет спасения… А вы должны мне все сказать, слышите ли… а не то погибнете, как и он…
— Ваше величество, — начал я, — я ничего более не могу прибавить к моим показаниям в ответных своих пунктах. Я никогда не был заговорщиком, якобинцем. Всегда был противник республики, любил покойного государя императора и только желал для блага моего отечества коренных правдивых законов. Может быть, и заблуждался, но мыслил и действовал по своему убеждению…
Государь слушал меня внимательно и вдруг, подойдя ко мне, быстро взял меня за плечи, повернул к свету лампы и смело посмотрел мне в глаза. Тогда движение это и действие меня удивило, но после я догадался, что государь, по суеверию своему, искал у меня глаз черных, предполагая их принадлежностию истых карбонариев и либералов, но у меня он нашел глаза серые и вовсе не страшные[118]. Вот причина, по которой позже Николай сослал Лермонтова — он не мог видеть его взгляда… Государь сказал что-то на ухо Левашову и ушел.
Тем и кончилась моя аудиенция.
Как я жестоко в нем обманулся, однако ж! Будучи так молод, — а молодости свойственна гуманность, человечность, — я думал, что он совсем иначе будет со мною говорить, языком человечества, а не бригадного командира.
К чему ему было кричать, стращать людей, которые уже в его руках?[119] Будто бы мы не знали, что одним самовластным росчерком пера своего он может всех нас предать смерти. Впрочем, впоследствии я узнал от многих моих товарищей, что со мной государь еще милостиво изволил объясняться, с многими же из них он просто ругался…
После 14 декабря, говорят, он хотел в 24 часа расстрелять всех, взятых на площади[120], но Сперанский помешал этому несправедливому намерению, поспешив во дворец и сказав ему: «Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных делаете героями, мучениками… Они сумеют умереть… Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия… Надобно дать всему формы законности, которые к тому же непременно откроют много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в этой истории… В ней таится и другая искра».
Не знаю, хороша ли, полезна ли была мысль Сперанского для многих из нас, но Николая она спасла от лишнего черного пятна в его царствовании[121].
Алексей Федорович Орлов употребил всю свою силу, все свое влияние на государя, чтоб спасти своего брата Орлова, который был одно время членом Северного общества, принял 40 членов и сделал из них ревностнейших прозелитов. По ходу дела в следственной комиссии Орлова нельзя было выпутать, и Алексей Федорович ожидал спасения брата единственно от монаршей милости, и для этого он выбрал минуту, когда государь шел приобщаться Святых Тайн. Сначала государь ему отказал, сказав: «Алексей Федорович, ты знаешь, как я тебя люблю, но просишь у меня невозможного… Подумай, ежели я прощу твоего брата, то должен буду простить много других, и этому не будет конца». Но Орлов настаивал, просил, умолял и за прощение брата обещал посвятить всю жизнь свою государю, и государь простил. Ночью приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и отвезли, говорили, сначала на конногвардейскую гауптвахту, а в ту же ночь на жительство в дальнюю деревню его, без выезда. Черта благородная со стороны Алексея Федоровича, которой он показал, что имел довольно братской любви… Конечно, в Англии участь Михаила Орлова была бы решена так же, как и прочих, по законам, но где самодержавная власть имеет и наказывать и миловать, по капризам царя, — отчего же и не помиловать?[122] Шницлер в своей книге «De la Russia» приводит великолепный ответ Бестужева[123] государю, когда тот, выпытывая у него признание, сказал ему наконец, что может простить. Вот этот отрывок:
«Je pourrais vous pardonner, et si j'avais l'assurance de posseder en vous desormais un fidele serviteur, je le ferais» — «Eh! Sire, — repondit Nicolas Bestoujeff, — voila precisement ce dont nous nous plaignons, que I'Empereur puisse tout, et qu'il n'y ait point de loi pour lui. Au nom de Dieu, laissez a la justice son libre cours et que le sort de vos sujets ne depende plus a l'avenir de vos caprices ou de vos impressions du moment»[124].
И это ответ человека, над которым висит карательный меч правосудия! Он достоин ответа древнего римлянина. Вообще Николай Бестужев был гениальным человеком, и, Боже мой, чего он [только] не знал, к чему [только] не был способен! Он был хорошим моряком, писателем, художником, и в Сибири я с ним хорошо сошелся. Он не дождался прощения и там на поселении скончался, простудившись, переправляя одно бедное семейство через Байкал.
Да, император Николай мог бы смело сказать при рассмотрении наших кондуитных списков[125]: «Ни на одном нет черного пятнышка, все люди чести… и таких людей отняло у меня заблуждение их!..»
К несчастию, он этого не оценил и даже не понял нас вовсе, считая нас до конца своей жизни какими-то душегубцами и извергами[126].
Однажды сидел я вечером пред своим маленьким столиком грустный, задумчивый, по обыкновению. На дворе было морозно, но тихо, и только изредка лаяли собаки моего хозяина, чуя зверя. На моих часах было 9, как вдруг слух мой был поражен звуком заливающегося колокольчика и криком ямщика, погонявшего лошадей. Хозяин мой вошел ко мне в комнату и сказал, что с горы катит кто-то. «Уж не заседатель ли едет удостовериться, тут ли я, чтоб донести начальству?» — подумал я. Но вот сани остановились у нашей избы; я слышу стук сабли, двери отворяются, и вбегает ко мне мой провожатый, молодой казак, недавно меня оставивший.
— Николай Иванович, собирайтесь, вот вам письмо, едем в Иркутск.
— Что? Как? Я обезумел от радости, от неожиданности. Дрожащей рукой распечатал я записку, карандашом написанную; она была от Елизаветы Петровны Нарышкиной… Я сохранил ее, вот она:
«Cher N… venez au plus vite possible, nous aliens vivre tranquille-ment a Kourghane (dans le gouvernement de Tobolsk), 4 mille verstes plus pres de notre Patrie!»[127].
Хотя была ночь, но я приказал сию минуту же укладываться и на радостях все мои припасы, посуду, утварь подарил своим хозяевам и сказал старухе, что, видно, Бог услыхал ее молитвы и изводит меня из этого плена.
— Вот тебе остальные две восковые свечи, — прибавил я, — пусть они догорят у тебя пред образом во славу нашего Спасителя.
Я заплатил хозяину за месяц вперед 5 рублей, обнял старуху и, простившись с этими добрыми людьми, в ту же ночь оставил Мертвый Култук. Дай Бог, чтобы я был последним, сосланным в него!
Во всю дорогу я недоумевал, кто был моим избавителем и ходатаем? Кто устроил так, [чтоб] соединить меня с лучшими моими друзьями, Нарышкиными? Я этого не знал тогда, но во всю дорогу молил Бога о здравии моего незнакомого благодетеля.

<..> В 9 часов утра я обнимал уже своих друзей в теплой, комфортабельной комнате их и тут же узнал, кому обязан я своим счастием. Мать Е[лизаветы] Щетровны], Анна Ивановна, писала из Петербурга, что племянница моя А. О. Россет, бывшая тогда любимой фрейлиной императрицы Александры Федоровны, решилась во время своего дежурства воспользоваться хорошим расположением духа императора и облегчить мою судьбу поселением меня вместе с Нарышкиным, с которым, как я говорил, мы были в родстве. Придворные куртизаны[128] крепко боялись говорить о нас даже, но племянница моя, обладая прелестною наружностью, умом, бойкостью, пренебрегла придворным этикетом и добилась своего. Государь тут же спросил у Бенкендорфа, где я поселен, но граф, не зная места, замялся, и тогда государь сказал: «Все равно. Где поселен Нарышкин?» — «В Тобольской губернии, ваше величество». — «Так пошлите эстафету к Лавинскому с приказанием поселить дядю фрейлины Россет в том самом месте, где поселен Нарышкин». Этими короткими словами решилась моя судьба, я избавился [от] Култука и смерти от разбойников-варнаков. <..>

Чиновный же люд Кургана нас чуждался, и мы знались с одним нашим непосредственным начальником — городничим, который оказался, к счастию, прекрасным человеком, облегчавшим, по возможности, наше исключительное положение. Чрез него шла вся наша переписка с образованным миром, но не миновала, однако, рук 3-го отделения и сибирского генерал-губернатора. Несмотря на это, мы стали, однако, дышать свободнее, могли уже ходить и ездить куда нам вздумается, не более, однако, 25 верст от Кургана, и должны были постоянно ночевать у себя дома. Но и этого было для нас довольно после 12-летнего тягостного затворничества.
В это время я был в переписке с хорошим приятелем моим А. Ф. Бриггеном, поселенным в Пелыме, и постоянно уговаривал его проситься к нам в Курган, что наконец Бриггену после двухлетнего жительства в Пелыме и удалось. Мы чрезвычайно рады были его приезду, приобретя в нем нового любезного, умного товарища и собеседника. Бригген служил прежде в Измайловском полку полковником и, женившись на Миклашевской, сестре известного кавказского героя, убитого там, вышел в отставку и жил в деревне своего свекра в Черниговской губернии. В уединении Бригген занимался переводом с латинского жизни Юлия Кесаря, который и посвятил другу своему В. А. Жуковскому.
Странно непонятна месть императора Николая всем тем, которых он знал лично и коротко. Не приговором суда, а личным его указанием все лица, ему хорошо известные и, как нарочно, менее других виновные, как то: Бригген, Норов, Назимов, Нарышкин — были строже наказаны, чем другие.
Арестование Бриггена в 1825 году особенно замечательно. Проживая в своей деревне, как я сказал, Бригген собирался в конце [18]25 года за границу, получил уже паспорт и послал к банкиру кредитов в 15 тысяч рублей. Карета была приготовлена к дороге, вещи уложены. Отслужили молебен, и Бригген выехал из родного дома. В 20 верстах от дома у него ломается экипаж, и Бригген возвращается домой. Через сутки опять все было исправлено, и Бригген с женою и детьми снова прощается с остающимися родными. Вдруг влетает на двор исправник с фельдъегерем, хватают Бриггена и везут в Петропавловскую крепость! Несколько дней раньше бы собраться ему или не ломайся его экипаж — и Бригген избежал бы своего заточения. <..>

По обыкновению Вревский пришел к нам одним утром, и угрюмым показался он нам. На первых же порах причина разъяснилась.
— Слышали ли вы, господа, что случилось с бедным князем Дадьяном в Тифлисе? Вы знаете, что он командует полком и женат на дочери главнокомандующего Розена. Дорогою государь получил донесение на князя Дадьяна, которым его обвиняют в употреблении солдат на свои работы, в недодавании жалованья рекрутам и прочих непозволительных поступках. Можете себе представить, в каком расположении духа приехал государь в Тифлис!
Ни Розен, ни начальник штаба не подозревали, что их ожидает. Развод назначен был от полка, которым командовал Дадьян, и князь перед строем ожидал прибытия государя. На площади собралось бесчисленное число народа: грузин, армян и мирных черкес. На балконе одного дома на площади сидела супруга главнокомандующего и княгиня Дадьян, разряженные, веселые… День был прекрасный. Наконец государь вышел. Барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукою, и водворилась тишина. Государь скомандовал «к ноге» и велел составить ружья в козлы. Огромная свита не понимает этого необыкновенного маневра. Государь собирает к себе ротных командиров в кружок и долго с ними разговаривает о чем-то, потом созывает солдат и делает с ними то же самое; потом командует: «Становись!» Полк выстроился, Дадьян с опущенной саблей в руке все еще не понимал причины этих действий, но тут государь громко приказал коменданту снять с князя Дадьяна флигель-адъютант-ские аксельбанты и полковничьи эполеты как с недостойного носить эти отличия. Комендант стал отстегивать и то и другое, но государю показалось это слишком долго и церемонно, и он закричал: «Сорвать!» Граф Орлов, всегда готовый в таких случаях сыграть роль палача, подбежал и начал действительно рвать, так что клочья полетели[129].
Но что происходило в это время на балконе с бедными женщинами? Они лежали обе в обмороке. Тут же подъехала фельдъегерская тройка, посадили его, бедного, оборванного, в нее, обесчещенного[130] князя Дадьяна и повезли в крепость Бобруйск… И без суда![131] Площадь опустела, народ от страха разбежался[132], а черкесы говорили, что ежели бы султан Николай не был уже повелителем, то его надобно было бы избрать султаном. Эта площадная проделка совершенно в их духе.
Что сталось с бедным стариком Розеном? Говорят, что он почернел и до того изменился, что был неузнаваем. К довершению странности в тот же вечер назначен был бал в доме главнокомандующего, и пригласительные билеты были разосланы по всему городу. Молодая княгиня Дадьян больная лежала в постели, а г[оспо]же Розен приказано было присутствовать на торжестве, и она явилась с распухшими, красными от слез глазами, и государь был так любезен, что открыл с нею бал польским[133]. Хотел бы я, чтоб какой-нибудь опытный физиономист посмотрел им обоим в этот вечер в глаза. Что бы он в них прочел? Так Тифлис увидал в первый раз своего благотворительного царя, и, конечно, грузинская столица надолго сохранит память об этом визите.

Однажды мы пошли… бродить по Прочноокопской станице, расположенной на возвышенном берегу р. Кубани. Не помню как, Лев Сергеевич вспомнил о недавней кончине брата своего А. Сергеевича и рассказал мне одно обстоятельство из жизни поэта, не всем известное, которое я заношу в свои воспоминания. <..>
В 1826 году в одно прекрасное утро прискакал в Михайловское фельдъегерь с приказанием доставить Пушкина в Москву. Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом сюртуке своем собрался он наскоро и быстро перелетел пространство, разделяющее Михайловское от Москвы.
Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами:
— Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства.
— Ваше величество, — отвечал Пушкин, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал[134].
— Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири, — продолжал государь.
— Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства.
— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? — продолжал государь.
— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь.
— Я позволяю вам жить, где хотите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором, — кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем»[135].

Отряд наш выстроился огромным каре, и начался молебен. Я и весь отряд любовались на своего нового начальника, Н. Н. Раевского. Высокий, стройный, в шарфе и с шашкою через плечо, стоял он серьезно перед рядами войска, которое готовился вести к победе. Во цвете лет, с черными волосами, лежавшими на красном его воротнике, и в синих очках, Раевский на всех произвел хорошее впечатление, и в фигуре его была какая-то гордость и отвага. До сего назначения он жил у себя в имении на южном берегу Крыма и занимался ботаникой и цветоводством в особенности, до которого он страстный охотник. В 1825 году оба брата, Александр и Николай Николаевичи, были арестованы по нашему делу, так как многие из их родных, как то: Михаил Орлов, Василий Давыдов, Лихарев и два брата Поджио — было взяты прежде, но следственная комиссия никак не могла уличить их в том, что они действительно были в нем. Тогда государь потребовал обоих братьев к себе и сказал Александру Раевскому:
— Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?
Тогда Александр Раевский, один из умнейших людей нашего века, смело отвечал государю:
— Государь! Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись.
Тогда обоих братьев, хотя отпустили, но взяли на замечание и считали либералами и опасными людьми[136].
Н. Н. Раевский, будучи известен Вельяминову по отличиям своим в турецкую и персидскую кампании 1826-го, 1827-го, 1828 годов, был, по его мнению, достойнейшим ему преемником и по его рекомендации получил начальствование над войсками на Кавказской линии. До этого Раевский командовал Нижегородским драгунским полком и стоял в Тифлисе[137].
Я говорил уже выше, как Захар Чернышёв из Якутска был взят с поселения и отправлен на Кавказ рядовым. Он попал в полк к Раевскому и, само собою разумеется, благословлял свою судьбу, попав в руки такому благородному человеку. Однажды Раевский пригласил к себе обедать рядового Чернышёва и многих других, сосланных на Кавказ, и флигель-адъютанта N. Я не называю его полным именем, потому что мне и теперь стыдно за его поступок. Этот мелкий куртизан, выскочка счел своею обязанностью донести государю об вольном и дружеском обращении Раевского с разжалованными людьми, и государь сделал строгое замечание Паскевичу, написав: «Не советую вам пробовать мое терпение. Раевского арестовать на гауптвахте на 2 месяца». Паскевич, в свою очередь, вышел из себя и кипятился много, но, зная Раевского за полезного офицера, удовольствовался наказать его домашним арестом.

Записки декабриста
А. Е. Розен

После происшествия в Семеновском полку[138] началась реакция. В л[ейб] — гв[ардии] Егерском полку в Вильне разжалован был полковник Н. Н. Пущин. В. С. Норов переведен был в армию, когда бригадный командир, великий князь Н[иколай] П[авлович], сказал ему: «Я вас в бараний рог согну!» Грубые выходки вошли в моду и принесли плоды худые и довели до насмешек и до презрения; между тем как законное взыскание, выговор в приказах, арест на гауптвахте принимались и выдерживались с достоинством обоюдным начальника и подчиненного. <..>

12 декабря [1824 года] был я в Зимнем дворце на балу: императрица Мария Федоровна каждый год праздновала в этот день рождение императора Александра I. Этот бал был самый роскошный в году по торжественности и по времени года. Для меня было чрезвычайно занимательно наблюдать за различными лицами. В этот день патриот Н. С. Мордвинов получил Андреевскую звезду. Как счастливы были лица, удостоившиеся улыбки царской или царского слова! Сколько генералов стояли навытяжку в ожидании этого счастья! Сколько из них выставляли себя напоказ, в ожидании глаз не спускали с малейшего движения государя! Зато приятно было видеть, с какою непринужденностью, держа шляпу свою в руке не по форме, беседовал с государем обер-офицер, флигель-адъютант барон Строганов и что эта непринужденность доставляла удовольствие самому государю. Бальная музыка отличалась особенною приятностью и нежностью. Из танцевавших дам и фрейлин все порхали грациозно; бриллиантов было много, красавиц было мало. Из кавалеров особенно отличался Хрущёв, преображенский капитан, и не посчастливилось офицеру конногвардейскому, о котором государь заметил Орлову, полковому командиру, что он слишком подскакивает, что это неприлично или пренебрежение. На стороне эрмитажной был устроен буфет: ряд больших растворочных дверей были по бокам развешены и украшены золотыми блюдами сверху донизу; там просил я для себя чашку чаю. Каково же было мое удивление, когда я, приняв чашку из рук официанта, увидел дерзкую руку, которая просунулась сзади меня и выхватила мою чашку! Я обернулся мигом и увидел с моею чашкою нового моего дивизионного начальника Николая Павловича: он, отведав чай, сделал выговор официанту за худой чай и приказал мне подать лучшего. Я понял, что он желал оказать ласку одному из своих новых подчиненных; до той минуты он заметил меня только на разводах по 1-му отделению, занимавшему караулы во дворце Зимнем и в его Аничковском. Ужин был на славу, а царский стол, особо накрытый посреди столовой для царской семьи, был на чудо! Этот стол окружен и украшен был цветущими деревьями, лучшими цветами, множеством гиацинтов и нарциссов. По окончании ужина генералы теснились один пред другим, чтобы сорвать цветочек. Офицеры за длинными столами, вперемежку, не по полкам, требовали лучших вин и ели и пили на убой, и говор, сперва тихий, становился все громче и веселее по числу опорожненных бутылок бургунского — Кло-де-Вужо — и шампанского — Клико. <..>

В Ораниенбауме удалось мне два раза обращать на себя особенное внимание моего дивизионного начальника, великого князя Николая Павловича. В первый раз, когда я в его присутствии вступил в дворцовый караул: с парадного места повел караульный взвод различными поворотами фронтом, а подошед к крытым воротам дворца, повел рядами левым флангом, и когда поровнялся со старым караулом и скомандовал «стой!», «во фронт!» и потом — «глаза направо!», то его высочество, прихлопнув рукою по правой своей ляжке, воскликнул: «Вот оно! знает свое дело! славно!» Все остальные проделки при смене караула, при вступлении на платформу были мною исполнены со щегольством и без ошибки. Ружья были уже поставлены в сошки[139], я с караулом стоял за сошками, тогда его высочество подошел ко мне, благодарил за знание дела и потом, обняв обеими руками вершину одной из старинных неточеных сошек, сказал с чувством: «Это еще сошка отца моего!» До обеда был прислан ко мне адъютант его, Кавелин, с изъявлением благодарности от его высочества, после обеда повторил то же другой его адъютант — Адлерберг; а когда его высочество садился в свою коляску, стоявшую у крыльца, противоположного моей караулке, то издали приветствовал меня движением руки. В другой раз получил опять благодарность, когда в последних числах марта представил мою учебную команду в один и тот же день с командами от полков Измайловского, Павловского и Егерского; начальниками команд были граф Ламздорф, Суханов и Крылов; моя очередь была последняя. Они представили команду в одной линии, унтер-офицеров отдельно от рядовых, отчего прямая линия, по росту людей, была переломана; они так и учили их в манеже. Я же, для лучшего наблюдения за правильностью движений и ружейных приемов, не обращал внимания на унтер-офицерский галун, ставил между ними по росту и рядовых, потому что назначение тех и других состояло в том, чтобы учить других. Товарищи мои предупредили меня, что за это мне достанется, на что каждый раз отвечал: «А мне что за дело! Было бы только хорошо!» При осмотре первых трех команд его высочество подходил к ним, здоровался и потом лично передавал командные слова офицеру. В мою очередь я не допустил его до фланга шагов на пятьдесят, скомандовал «на караул!» и подошел к нему с рапортом. Он был видимо доволен, и чем дальше и больше [я] учил, тем все лучше и лучше, и слава моя прогремела по всем полкам.

В конце мая полк выступил в лагерь, в Красное Село. Служба была строгая; палатка его высочества была в шестнадцати шагах от моей палатки. Его высочество был взыскателен: по правилам дисциплины и потому, что сам не щадил себя; особенно доставалось офицерам. В жаркий день, когда мы были уже утомлены от ученья, а его высочество был не в духе, раздосадован, он протяжно запел штаб-горнисту сигнал беглого шага. Мы побежали, а он звонким голосом кричит: «Кирасиры! что вы топчетесь на одном месте? Подымайте ноги!» — и, провожая нас галопом, начал угощать до того времени еще не водившимися любезностями и ругательствами. Наконец, велел трубить отбой, мы остановились! Он подъехал к нашим колоннам бледный, сам измученный зубною болью, и — как выражались тогда — пошел писать и выговаривать: скверно! мерзко! гадко! и то дурно, и то не хорошо, и того не знаете, и того не умеете, — наконец, когда досада переполнилась, он прибавил: «Все, что в финляндском мундире, все свиньи! Слышите ли, все свиньи!» — повернул коня и уехал. В лагере собрались мы у батальонных командиров и объявили, что после такой выходки нельзя оставаться в этом полку; но как время к поданию просьб в отставку было назначено с сентября по январь, следственно, такое прошение или требование всею массою офицеров о переводе в армейские полки будет принято за бунт, то положено было начать от каждого чина, по жребию, и выходить из полка. Толковали до вечерней зари, толки перешли в другие полки и, разумеется, дошли и до его высочества. Приехал бывший командир наш Шеншин в финляндском мундире, уговаривал, упрашивал, обижался, если мы подумаем только, что в нем меньше чести, нежели в офицерах, но все это были промахи; наконец, нашелся и переубедил, сказав: «Господа, я вам докажу ясно и непреложно, что его высочество даже в пылу гнева и досады не думал о вас и не мог нас обидеть, зная хорошо, что государь император, августейший брат его, чрез каждые семь дней носит наш мундир». На другой день его высочество после ученья подошел к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня и слегка извинился. Но чрез две недели нам опять досталось после того, как полковник П. Я. Куприянов, по близорукости или забывчивости на батальонном ученье, удалив взводного офицера и не заметив, что за этим взводом замыкал подпоручик Белич, приказал командовать унтер-офицеру[140]. Пошли объяснения, вызовы на поединок, но он действительно этого не знал и не видел, был, напротив, особенно хорошо расположен к Беличу, извинился вполне удовлетворительно, и дело кончилось по-семейному, но не понравилось его высочеству. На первом учении после этого случая он выказал свое неудовольствие: он видел в вызове нарушение дисциплины и после ученья, изложив сделанные ошибки, прибавил: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!» <..>

На Адмиралтейском бульваре, в двадцати шагах от императора, стоял полковник Булатов, командир армейского Егерского полка в дивизии Н. М. Сипягина, недавно прибывший в Петербург в отпуск. Он имел два пистолета заряженных за пазухой с твердым намерением лишить его жизни: но рука невидимая удерживала его руку. В Булатове всегда было храбрости и смелости довольно. Лейб-гренадерам хорошо известно, как он в Отечественную войну со своею ротою брал неприятельские батареи, как он восторженно штурмовал их, как он под градом неприятельской картечи во многих шагах впереди роты увлекал людей куда хотел. Этот смелый воин, когда государь при личном допросе изъявил ему удивление свое, что видел его в числе мятежников, ответил откровенно, что, напротив того, он видел пред собою государя. «Что это значит?» — «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало». Государю понравилось откровенное признание, и он приказал не сажать его в казематы крепости, где мы все содержались, но поместить его в квартире коменданта и дать ему хорошее содержание. Чрез несколько недель Булатов уморил себя голодом, выдержав ужасную борьбу: имея пред собою хорошую и вкусную пищу, он сгрыз ногти своих пальцев и сосал кровь свою. Эти подробности передал мне плац-адъютант капитан Николаев и прибавил: Булатов сделал это от угрызений совести и глубокого раскаяния. «В чем же он раскаивался, когда он никого не убил и все стоял в стороне, как прочие зрители?» — спросил я. «То Господу Богу известно единому!» — ответил адъютант крепости. <..>

На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские; чрез полчаса, уже без конвоя, позвали меня в третью комнату к дежурному генерал-адъютанту В. В. Левашову. Он сидел за письменным столом, пред ним лежали бумаги, — и начал меня допрашивать по вопросным пунктам и писал мои ответы. В начале допроса отворились другие двери, вошел император; я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял: «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мною, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу, и восковые свечи, горевшие на столе, пришлись прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспоминал, как он всегда доволен был моею службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещал мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Чрез полчаса опять вошел государь, взял у Левашова ответные пункты, искал чего-то; имен собственных никаких не было в моих показаниях; еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел сам слышать, все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!» Когда Левашов дописал последний пункт, то передал мне прочесть бумагу и приказал подписью засвидетельствовать истину моих показаний. Я просил его уволить меня от подписи, дав ему разуметь, что не мог показать всю правду. «В таком случае следует снова допросить вас!» Но ответы мои вторичные все-таки не могли назвать других [членов тайного общества]; о личных моих действиях мне нечего было скрывать, потому что они были явны, в виду многих, под открытым небом во время дневного света: и так оставалось мне подписать правду и неправду. Эта скрытность или это пренебрежение царским милостивым обещанием, вероятно, были одною из причин, почему 11 июля 1826 года, при утверждении приговора Верховного уголовного суда, из общего смягчения приговора для всех осужденных в каторгу изъяты были только четверо: два брата — Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, — М. Н. Глебов и я, может быть, за рассуждение мое, высказанное полковому командиру в присутствии всех офицеров полка 14 декабря поутру. Еще изъят был от смягчения весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, кроме Бодиско 1-го.
Первые эти высочайшие личные допросы государя были не для всех одинаковы, не для всех ласковы. Государь говорил с каждым обвиненным; после того делались допросы и были собственноручно записываемы генерал-адъютантами Левашовым, Толем и Бенкендорфом по очереди, всего чаще первым из них, который иногда в нетерпении, или от утомления, или от неограниченной преданности позволял себе странные выходки. Например: юному Бестужеву-Рюмину сказал он: «Vous savez, I'empereur n'a qu'a dire un mot et vous avez vecu!»[141] Полковнику M. Ф. Митькову сказал он: «Mais il y a des moyens pour vous faire avouer!»[142] — так что Митьков нашелся вынужденным заметить ему, что мы живем в XIX веке и что пытка у нас уничтожена законом.
Начальные допросы в Зимнем дворце не могли вникать во все подробности, но только служили к тому, чтобы государь лично мог каждого видеть и узнать новых сообщников, за которыми тотчас отправляли во все стороны фельдъегерей, жандармов и офицеров различных частей. Один из очень замечательных допросов состоялся с капитан-лейтенантом Н. А. Бестужевым. Надобно сказать наперед, что 14 декабря он хотел спастись бегством чрез ближайшую границу в Швецию: он дошел до Толбухина маяка, где караульные матросы его знали как помощника Спафарьева, директора всех маяков. Там он остановился, чтобы обогреться, но на беду узнала его жена одного матроса и донесла: там его догнали и на третий день привели во дворец. Он был измучен и голодом, и холодом. На счастье его проходил в это время великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбой, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления силы, иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе.
<..> Государь принял Н. А. Бестужева ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вас». — «Ваше величество! в том и несчастье, — ответил Бестужев, — что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». В том же духе говорили другие, стараясь, сколько возможно, яснее представить зло от своеволия и самовластья. Они не могли укорять нового государя, царствующего только несколько дней; они не могли иметь личностей к нему, следовательно, могли говорить беспристрастно. С гораздо большими подробностями и с большею откровенностью могли они развить свои убеждения изустно и письменно пред комитетом[143]. Были, однако, примеры: чистосердечное признание императору, мольбы к нему о пощаде спасали приведенных в Зимний дворец. Так было с Трубецким, с Раевским, с Бурцевым, который в 1827–1828 годах оказывал величайшую храбрость и величайшие заслуги в турецкой и персидской войне как авангардный генерал, так что о нем печатью упоминалось в каждой реляции. Почти все члены первоначального тайного общества, не участвовавшие в тайных совещаниях 1824 года и 1825-го, и особенно последних недель до 14 декабря, были изъяты от предания суду и только временно удалены на Кавказ или оставлены в местах своего жительства под присмотром полиции. <..>

Не только русские, но и иностранцы предвидели наказание жестокое, почему Англия и Франция чрез представителей своих, маршалов Веллингтона и Мортье, прибывших в Петербург для поздравления Николая I с восшествием на престол, просили о помиловании и о пощаде государственных преступников. Названные державы прошли чрез горнила восстаний и революций; они хорошо знали, чем вызываются мятежи и чем они устраняются. Особенно Англия сочувствовала общественному делу, быв убеждена в недостаточной опоре тогдашнего русского судопроизводства. Император Николай I ответил Веллингтону, что он удивит Европу своим милосердием.
Журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: «Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»
Здесь представляется важнейший вопрос: «Можно ли было избегнуть основания тайных обществ?» Всякая тайна в семействе ли, или в клубе, или в полку, или в обществе частном есть дело нехорошее и всегда опасное, тем более когда члены, поверенные в тайны, бывают многочисленны и цель их касается не одного лица или особого предприятия торгового или промыслового, а целого строя народа и государства. Это не артели, не ассоциации для работ и различных устройств, где цель общества известна и для всех явна. Опыт достаточно показал, что к составлению серьезных тайных обществ прибегали доныне только в крайних случаях: такие общества почти никогда не имели определенной цели. Действия их были неудовлетворительны, потому что были тайны. В государстве, в коем обнаруживается несправедливость, своевластие, притеснение со стороны правителей, — там без составления тайного общества люди честные и образованные, не зная лично друг друга, составляют сами собою общество против порока и беспорядка. Без сомнения, в странах, в коих водится хоть сколько-нибудь свободы [от] тиснения, хоть сколько-нибудь гласности и в коих частное лицо может передать печатно и устно свои убеждения по делу общественному, там на что тайное общество? Оно было бы бессмыслием. <..>

Верховный уголовный суд во всех своих сентенциях ставил главным преступлением намерение цареубийства и выставил четырех человек из [Общества] соединенных славян как кровопийц, как зверей кровожадных. Комиссия сама печатно объявила, что такие предложения были сделаны только А. 3. Муравьёвым, Ф. Ф. Вадковским, И. Д. Якушкиным и А. И. Якубовичем; но та же комиссия упоминает, что на такие предложения смотрели как на внушения личной мести, или ухальства, или хвастовства и что такие предложения вовсе не были приняты присутствовавшими членами. Почему же эта самая комиссия после всех своих запросов, исследований и собственных своих выводов не исключила обвинения в том, что, как оказалось после, было предметом только предложения, но тогда же было отменено или отсрочено?[144]
На этот вопрос нетрудно ответить. Комиссии и Верховному уголовному суду также необходимо было налегать главнейшим образом на это уголовное преступление для повода к осуждению, как им необходимо было скрыть и умолчать о главных приготовленных мерах к освобождению крестьян из крепостной зависимости и к преобразованию всех частей государственного управления, потому что это могло бы вызвать сочувствие в народе к осужденным государственным преступникам. Зато императорский манифест от 13 июля 1826 года утверждает, «что Следственной комиссии посредством усердия, и точности, и беспристрастия и с помощью самых убедительных мер удалось смягчить сердца самых закоренелых преступников, возбудить в них угрызения совести и понудить их к откровенным чистосердечным признаниям».
Большая часть осужденных и сосланных моих товарищей покоится в могиле и осталась только в памяти своих родных и близких знакомцев. Их знали только до изгнания; мало слышали о жизни их и трудах в Сибири; теперь знают очень немногих, переживших тридцатилетнее изгнание.

Воспоминания декабриста
А. С. Гангеблов

<..> Оба великие князя смотрели на камер-пажей как на людей избалованных, и когда наставало время выпуска из корпуса, то великие князья принимали их в свои полки крайне неохотно. Несмотря на то, что камер-пажу предоставлялось право свободно выбрать место служения, великие князья, то полушутя, то полусерьезно, грозили камер-пажам своим неблаговолением и прямо объявляли им, чтоб никто из них не смел выходить в те полки, которые состояли под их начальством. В наш выпуск Николай Павлович соизволил, однако ж, сделать два исключения. Однажды, при каком-то торжественном обеде во дворце, как только встали из-за стола, великий князь, повернувшись к нам, камер-пажам, начал было повторять свои угрозы; но, заметив меня, сказал: «Да! Ведь ты служил при жене? В таком случае приглашаю к себе в Измайловский»; а затем, увидев стоявшего рядом со мною графа Ламсдорфа (сына бывшего его воспитателя), прибавил: «И тебя, Ламсдорф, тоже; больше никого, всем своим объявите!»1
Дабы очертить настроение духа того общества, в которое предстояло вступить мне и моему товарищу, расскажу об одном происшествии, которое наделало немало шуму в столице и тревоги в царском семействе.
Императрица Мария Феодоровна и великая княгиня проводили лето в Павловске, в этом счастливом уголке, где все красовалось изяществом и тонким вкусом, где все дышало веселием, довольством и полнейшим спокойствием под обаянием царственной хозяйки. Но перед концом сезона общее счастие это было неожиданно нарушено вестями из столицы: приехал оттуда великий князь Николай Павлович, и все забегало, засуетилось. Сам великий князь, видимо сильно озабоченный, то и дело быстрыми шагами переходил по верхней галерее, со своей и своей супруги половины на половину императрицы. Государыня не показывалась из своих покоев, и говорили, что она в слезах. Первое, что дошло до нас о причине этого переполоха был слух, что Измайловский полк взбунтовался. Новость эта не могла не быть поразительною после так еще недавнего бунта Семеновского полка2. Вскоре, однако ж, узнали, что первый слух дошел в преувеличенном виде: одни лишь офицеры названного полка заявили себя недовольными и стали, все поочередно, подавать в отставку. Впоследствии, когда я был уже офицером этого полка, про эту историю мне рассказывали так. Великий князь Николай Павлович производил репетицию «развода». Он остался очень недоволен маршировкой офицеров и, садясь в дрожки по окончании ученья, сказал полковому командиру ген[ералу] Мартынову: «Людей распустите, а у г[оспод] офицеров уровняйте шаг». Мартынов так и сделал: батальон отпустил в казармы, а офицеров, расставив на взводные дистанции, стал водить взад и вперед. Офицеры обиделись. Прямо с ученья они собрались в дежурной комнате и, после недолгих прений по поводу кукольной, как они выражались, комедии, мысль о выходе всех из службы единодушно была принята, и тут же брошен жребий, кому начинать и в каком порядке следовать в осуществлении этой мысли. Два первые прошения об отставке были поданы в тот же день. Надо заметить, что государь в это время находился за границей. Подано уже было три пары таких прошений, а четвертая готова была сделать то же3, как полковой командир пригласил к себе общество офицеров и, сквозь слезы, торжественно пред ними извинился, сказав, что он не совсем понял приказание великого князя.
Так окончилась эта история, а с тем вместе водворилось и спокойствие в Павловске.

<..> 23 декабря [1825 года], часов в И вечера, среди полнейшей тишины, прерываемой лишь храпом наших слуг, в комнате этих последних вдруг послышался необычайный шум, затем лязг засова наружной двери. К нам входит Щербинский и, смертельно бледный, подходя ко мне: «Государь император, — начал он (в эту минуту вошел фельдъегерь) изволил приказать арестовать вас; пожалуйте вашу шпагу и приготовьте ваши бумаги, какие у вас есть; вот им (он указал на фельдъегеря) повелено представить вас прямо к его величеству».
При этом слове Зет4 бросился с криком в угол комнаты, схватил там свою шпагу и, суя ее в руки Щербинского, продолжал кричать: «Тут виноват я, я один, Гангеблов не виноват ни в чем. Везите и меня к государю».
— Да мне не приказано вас арестовывать; я не вправе этого сделать.
— Говорю вам, говорю вам, полковник, я один, понимаете ли? Я один тут виноват. <..>
В Зимнем дворце нас ввели в небольшую ярко освещенную комнату, где никого не было. Вскоре… к нам вошел дежурный генерал Потапов.
— Кто из вас Гангеблов? — спросил он.
— Я, ваше превосходительство, — отозвался я.
— Вы знаете, за что вы арестованы?
— Не знаю, ваше превосходительство.
Потапов с тем же вопросом перешел к Зету.
— Знаю, — твердо произнес Зет. — Я арестовал себя за то, что принадлежу к тайному политическому обществу.
Через несколько минут дверь снова отворилась, и ген[ерал] Мартынов (бывший мой полковой командир) велел мне следовать за собою. Пройдя с ним две или три пустые залы, я вдруг очутился лицом к лицу с Николаем Павловичем. Он был один в комнате, в сюртуке, без эполетов. Я не видал его в таком простом наряде с тех пор, как, в бытность камер-пажом, бывал на воскресных дежурствах в его Аничковом дворце. Он стоял, подбоченясь левой рукой, лицом к двери, как бы ожидая моего появления.
— Подойдите ближе ко мне, — сказал государь. — Еще ближе, — и, дав мне приблизиться менее чем на два шага, произнес: — Вот так.
Николай Павлович был бледен; в чертах его исхудалого лица выражалось сдерживаемое волнение. Вперив мне в глаза свой проницательный взор, он, почти ласковым голосом, начал так:
— Что вы, батюшка, наделали?.. Что вы это только наделали?.. Вы знаете, за что вы арестованы?..
— Никак нет, ваше величество, не знаю.
— Вы бы должны были поступить, как поступил ваш товарищ (при этом он указал на двери, чрез которые я вошел, как бы поясняя, что подразумевает Зета). Вы могли впасть, как он, в заблуждение, в ошибку, но имели времени опомниться, поправить ваш проступок искренним раскаянием. Были вы знакомы с Оболенским и Бестужевым?
— Оболенского, ваше высочество, я знал только в лицо, а с Бестужевым встречался в обществах, но очень редко.
— Я не о том вас спрашиваю, — как бы вспылив, заметил Николай Павлович, — я хочу знать, были ли вы с ними в сношениях по тайному обществу?
— Никак нет, ваше высочество, не был.
— Не высочество, а ве-ли-чество, — вдруг, смягчив голос, поправил государь. — Были ли вы, — продолжал он, — были ли вы в списке покойного государя?
— Не знаю, ваше величество, и не мог этого знать.
— Вы мне должны сказать, кому вы дали слово принадлежать к политическому тайному обществу.
— Ваше величество, мне не было даже известно о существовании общества с политическою целью; я знал, что есть общества религиозные, но ни в одно из них я не вступал.
Говоря это, я горел от стыда, так как ложью я всегда гнушался[145].
Тут Николай Павлович, не сводя с моих глаз пристального взора, взял меня под руку и стал водить из угла в угол залы.
— Послушайте, — начал он, понизив голос, — послушайте, вы играете в крупную и ставите ва-банк. Заметьте, что я не напоминаю вам о присяге, которую вы дали на верность вашему государю и вашему Отечеству; это дело вашей совести пред Богом. Но вы должны были не забывать, что вы дали подписку, что не вступите ни в какое тайное общество. Такими вещами шутить нельзя. Вы не могли не заметить, что я вас всегда отличал: вы служили при жене, и т. д. и т. д.
Государь не задавал уже мне вопросов, а непрерывно говорил один, тоном, где слышались не то упрек, не то сожаление. Между прочим он сказал: «Вы помните прошлогодний лагерь; вы помните, что раз было во время развода… Видите, как я с вами откровенен. Платите и вы мне тем же; с тех пор вы у меня были на особом, отличном счету». Эти слова меня озадачили: я никак не мог понять, на какое такое особенное обстоятельство намекает Николай Павлович. Затем он еще продолжал; но что далее говорил, того не припомню, как потому, что речь эта велась довольно долго, так и по той причине, что был заинтересован загадочным намеком на лагерный развод. Наконец, не слыша никакого с моей стороны отзыва, государь, видимо, терял терпение, и когда мы дошли до того места, с которого начали ходить и где Мартынов все это время стоял навытяжку, государь остановился и, повернув меня лицом к себе: «Ну, — сказал он, — теперь вы на меня не пеняйте: я для вас сделал все, что мог сделать… Так вы не хотите признаться? Смотрите мне прямо в глаза! Так вы не хотите признаться? В последний раз вас спрашиваю: кому вы дали слово?»
— Ваше величество, я не знаю за собой никакой вины.
— Поймите, в последний раз вас спрашиваю: никому слова не давали?
— Никому, — произнес я решительно.
— И вы скажете, что вы не дали слова Свистунову?
— Н-н-е-т.
— И вы это говорите, как благородный офицер?
Я совершенно растерялся. Я не мог двинуть языком…
— Видите, Павел Петрович, — гневно сказал государь, указывая на меня Мартынову. — Вы не верили, вы его защищали — вот вам!!. Посадите его в отдельную комнату.
Более и чаще всего мне приходили на память вопросы, которые мне были задаваемы самим государем. Тут не могло встретиться ничего подобного тому, что при неудаче могло бы случиться с Чернышёвым. Государь прямо не уличал меня в преступлении; все его дознания предлагаемы им были в форме вопросов, а вопрос не есть улика. Нельзя не изумиться неутомимости и терпению Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем: не разбирая чинов, снисходил до личного, можно сказать, беседования с арестованными, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика. Успешности этих допыток много, конечно, помогала и самая наружность государя, его величавая осанка, его античные черты лица, особливо его взгляд: когда Николай Павлович находился в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость; но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии…

Автобиографические записки
А. О. Смирнова-Россет

<..> К концу поста государь пошел с собакой Гусаром его купать и бросил ему свой носовой платок; в эту секунду его камердинер, запыхавшись, прибежал и сказал: «Светлейший князь Лопухин ожидает ваше величество». Государь, взволнованный, скорым шагом пошел во дворец и Гусар за ним; я вытянула носовой платок и после отдала его камердинеру1. После я узнала, что Лопухин принес лист осужденных на смерть, их было 20. Государь сказал: «Князь, это странно начать царство с смертной казни 20 молодых людей. Что говорит брат Михаил?» — «Ваше величество, в[еликий] к[нязь] и граф Бенкендорф были совсем против смертной казни». — «Я этому рад». — «Но генерал Левашов более всех настаивал на смертной казни Каховского, потому что думал — он убил графа Милорадовича».
Известно, что повесили Пестеля, самого опасного, потому что самого умного из общества во Второй армии[146], которой командовал генерал Киселёв, Рылеева, Бестужева, Каховского и Муравьева-Апостола. Так в числе заговорщиков многие принадлежали к высшему кругу, то их родственники были очень недоброжелательны и рассказали, что когда старый Лопухин подал государю лист в 20 человек, приговоренных на смертную казнь, что он хотел подписать, и будто Лопухин ему сказал: «Государь, вы начинаете царствовать» — и затрясся. Это чистая ложь — при мне он сказал императрице: «Ма chere amie, la peine de mort a ete abolie depuis Timperatrice Elisabeth qui etait humaine, et le malheur veut que ce soit moi le premier depuis ce temps qui a signe ce terrible decret»[147]. Государыня заплакала2.
Когда зачинщиков повесили, и суд [был] окончен (у меня затерялась книжка всего суда, составленная Дмитрием Николаевичем Блудовым), то служили в Казанской церкви молебен, и государь император присутствовал, и это было поставлено в укор. А что если бы удалось им иметь успех, в России произошла бы кровавая и, как говорил Пушкин, беззаконная и безрассудная резня.

Записная книжка
П. А. Вяземский

1826
27-го [июня].
Я сегодня читал указ о Шервуде1. Правительство превозносит его подвиг и придает [ему] его имени в вечное и потомственное владение прозвание «верный». Не одобряю этого. Правительство может и должно вознаграждать такие политические добродетели деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деяниям. По рассудку оно обязано признательностию за такую услугу; но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя отечества. Если Шервуд и спас его, то он не более как подкупленный гусь. Таких спасителей можно подкупать за сто рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника. Дают ли гласные государственные знаки отличия лазутчикам, переметчикам в военное время? Их отличают одними червонцами. Таково и положение Шервуда. В его деле нет нисколько великодушия, ибо он предавал слабых сильным, нельзя и назвать его подвига верностию, ибо достойное уважения соблюдение верности должно быть сопряжено с пожертвованиями, с опасностию. Здесь нет ни того, ни другого. Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его, но каждый благоразумный подлец поступил бы как он, рассчитав, что, во всяком случае, он по крайней мере меняет неверное на верное. Не от того ли он и верный, что сыграл на верное? Успех заговорщиков был сомнителен: его успех, выдавая их правительству, был математической очевидности. Довольно и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях, чтобы не сказать хуже, но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выводите их с наглостию на белый свет и помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников. Шервуд вошел ли в заговор добросовестно, или как тать, чтобы наложить на них руку, равно играл он ролю, которую честный человек не хотел бы добровольно принять на себя. Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек. Пожалуй, скажут, что это верх добродетели, род геройского самоотвержения, но в таком случае не переходят в гвардию. Если самоубийство терпимо и понятно, то разве в таком случае, когда долг чести и голос совести принуждает вас совершить поступок бесчестный и бессовестный. Такое двусмысленное положение должно непременно разрешить ознаменованием беспрекословного бескорыстия. Правительству не должно слишком явно ругаться простосердечием нашим; довольно и того, что его и, следовательно, наша польза не дозволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда. Мы тут видим одну из политических необходимостей, от коих сердце ноет, но перед коими разум молчит. Но не жалуйте его в герои, а то негодование и частное убеждение совести каждого заглушат голос политической необходимости и падут на вас неотразимою укорою. Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она всё одна: могут быть две пользы, два образа суждения относительно истин частных и народных или государственных, — это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цицерон-скими отличиями предателей товарищества, шпионов, доносчиков. Они — навоз общества политического: им пользуешься при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что скажете вы, если страстно благодарный агроном, в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостиной и на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде и станет заставлять гостей своих прикладываться к нему?
По вашей совести Шервуд верный, а по нашей того мало: должно еще придать две буквы и разрешить на этот раз ошибку правописания2. <..>

19-го [июля].
Не знаю, справедлива ли догадка моя, изъявленная выше, но по крайней мере 13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го. — По совести нахожу, что казни и наказания не соразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности еще только возможной лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я. Личная безопасность, государственная безопасность — слова многозначительные, и потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностию каждого и всех. <..>

20-го [июля].
<..> Карамзин говорил гораздо прежде происшествия 14-го и не применяя слов своих к России: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице!» Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлоту Корде и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть. Но можно ли составить из того положительные правила? Хладнокровный вытерпит более, пламенный энтузиаст гораздо менее. Как ни говорите, как ни вертите, а политические преступления — дело мнения.

22-го [июля].
Сам Карамзин сказал же в 1797 годе:
Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!


Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. Был ли же Карамзин преступен, обнародывая свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме[148], приведенной выше? Вот что делает разность мнений! Несчастный Пущин в словах письма своего («Донесение следственной комиссии», 47 стр.): «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай» — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом. <..>

Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые меня хотели ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мной самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда: вольно же вам после говорить: «Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено» (м[анифест] 13 июля). В этих словах замечательное двоесмыслие. И конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия. Там огонь тлел безмолвно, за недостатком горючих веществ, здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был все тот же! Но вы не то хотели сказать, и ваша фраза есть ошибка и против логики языка и против логики совести. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России: но в совете и Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и Комаровском! А если и есть она, то эта Россия — самозванец, и трудно убедить в истине, что сохранение этой России стоит крови несколько русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целию голов нетерпеливых, молодых и пламенных: исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностию своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству молитв вооруженных. <..>

Умел же и осмелился же Верховный уголовный суд предписывать закон государю, говоря в докладе: «И хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов; но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностию государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». Тут, где закон говорит, что значат ваши умствования и ваши предположения? Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать вес голосу своему и придать ему государственную значительность! О, подлые тигры! и вас-то называют всею Россиею и в ваших кровожадных когтях хранится урна ее жребия!
А в докладе следственной комиссии не хотели и побоялись оставить вопль жалости, коим редактор хотел окончить его, чтобы обратить сострадание государя на многие жертвы, обреченные всей лютости закона буквального, но которые должны быть бы изъяты из списка, ему представленного, по многим и многим уважениям.
Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему три: смертная, каторжная работа и ссылка на поселение. Все прочие подразделения — мнимые или так сливаются оттенками, что не разглядишь их! А какая постепенность в существе преступлений! Потом, какое самовластное распределение преступников по разрядам. Капитан Пущин в десятом разряде осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги, а преступление его в том; что «знал о приготовлении к мятежу, но не донес»! А в одиннадцатом разделе осуждаемых к лишению токмо чинов с написанием в солдаты с выслугою есть принадлежавший к тайному обществу и лично действовавший в мятеже.

Помышление о перемене в нашем политическом быту роковою волною прибивало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало, а доказательство тому: цареубийство не было совершено. Все осталось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так же, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Вы не дадите Георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и убийственную болтовню (bavardage atroce, как назвала, прочитавши все сказанное о них в докладе, комиссия) ставите вы на одних весах с убийством уже совершенным.
Что за Верховный суд, который как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайные и давно отложенные помышления и карает их как преступление налицо! Неужели не должно здесь существовать право давности? Например, несчастный Шаховской! Что могло быть общего с тем, что он был некогда, и тем, что был после. И один ли Шаховской? Зачем так злодейски осуществлять слова? Мало ли что каждый сказал на своем веку? Неужели несколько лет жизни покойной, семейной, не значительнее нескольких слов, сказанных в чаду молодости, на ветер.

Записки
М. А. Корф

<..> Одним из пламеннейших, весьма естественных желаний императора Николая при вступлении его на престол было — чтобы при коронации в Москве присутствовал и великий князь Константин Павлович; но давая только угадывать это желание, он не решался облечь его в форму просьбы и тем менее положительной воли. Князь Любецкий, в то время министр финансов Царства Польского, отважился сделать это за него.
— Отъезжая тогда в Варшаву, — рассказывал он мне впоследствии, — я, при прощании с государем и при выраженном им желании увидеться скорее с братом, осмелился сказать: Sire, il faut qu'il arrive pour le couronnement a Moscou; il faut que celui qui Vous a cede la courronne vienne aussi Vous la mettre a la face de la Russie et de l'Europe1.
— La chose est infaisable et surtout improbable.
— Elie se fera, Sire!
— En tout cas, arrive a Varsovie, allez baiser en mon nom les mains a la Princesse Loviez[149].
— Я понял этот намек, — продолжал кн[язь] Любецкий, — и по приезде в Варшаву обратился прямо к княгине Лович. Сильное ее влияние убедило великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать государя и успокоить Россию.
Однажды, за небольшим обедом у государя, при котором и я находился[150], было много говорено о лицее, прежнем и нынешнем, и еще более о Пушкине. Государь рассказывал (слышанное уже мною, впрочем, и прежде, от великого князя Михаила Павловича), что и его и великого князя предназначали поместить в лицей и что только Наполеон, с замышленною в это время против нас войною, побудил оставить этот план неисполненным. Рассказ о Пушкине, обращенный непосредственно ко мне как к прежнему соученику нашего великого поэта, был чрезвычайно любопытен.
— Я, — говорил государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим». — «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием — сделаться другим! И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревнивости. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты и мог ожидать от меня другого?» — спросил я. «Не только мог, — отвечал он, — но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою». Это было за три дня до последней его дуэли.

Жизнь графа Сперанского
М. А. Корф

Остающимся в живых из числа сподвижников первых лет царствования императора Николая I еще памятен особый комитет, которому потом, в его собственных актах и в сношениях с ним государя, — в общей связи государственного управления он всегда оставался безгласным, — было дано название Комитета 6 декабря 1826 года, по дню его учреждения. Этому комитету, составленному первоначально из графа Кочубея, князя А. Н. Голицына, графа Петра Александровича Толстого, Илариона Васильевича Васильчикова и Сперанского[151], государь в собственноручной записке поручил: «1) Пересмотреть бумаги, найденные в кабинете императора Александра; 2) пересмотреть нынешнее государственное управление; 3) изложить мнение: а) что предполагалось, б) что есть, в) что оставалось бы еще кончить; 4) изложить мнение, что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить; 5) материалами к сему употребить: а) то, что найдено в кабинете, б) что Балашову поручено было[152], в) то, что сами члены предложат».
Уже из одной этой краткой инструкции видно, к какому огромному, почти необъятному кругу соображений призывался новый комитет. Но ни в бумагах, найденных в кабинете императора Александра, ни в предположениях Балашова не открылось почти ничего, чем можно было бы воспользоваться. Поэтому членам оставалось обратиться только к третьему разряду материалов из числа указанных государем, т. е. сообразить самим, что могло бы представиться полезным и нужным исправить или ввести. Здесь Сперанский, с обыкновенною своею уклончивостью и с своим даром владеть людьми, умел не только сделаться главною пружиною комитета, но и направить его к некоторым из прежних своих организационных идей, разумеется, насколько они могли соответствовать переменившимся обстоятельствам, в особенности же характеру и намерениям нового монарха[153]. С свойственною ему энергетическою неутомимостью он нашел в себе достаточно сил рядом с огромными работами по II отделению государевой канцелярии нести и эту.
«Не уновлениями, — писал он в одной из своих записок, сделавшейся потом программою всех дальнейших действий Комитета 6 декабря, — но непрерывностию видов, постоянством правил, постепенным исполнением одного и того же плана устрояются государства и совершаются все части управления. Следовательно, продолжать начатое, довершать неоконченное, раскрывать преднамеренное, исправлять то, что временем, обстоятельствами, попущением исполнителей или их злоупотреблениями совратилось с своего пути — в сем состоит все дело, вся мудрость самодержавного законодателя, когда он ищет прочной славы себе и твердого благосостояния государству. Но продолжать начатое, довершать неоконченное нельзя без точного удостоверения в том, что именно начато и не окончено, где и почему остановилось, какие встретились препятствия, чем отвратить их можно». Выведя отсюда, что комитет должен иметь главною целью пересмотреть предположения, возникавшие по разным частям управления в прежнее время, Сперанский так означил сущность и ход предлежавших занятий: Предметы комитета[154]: 1) обозрение учреждений государственных (совета, Сената и министерств) и губернских со стороны их истории, перемен в последние двадцать пять лет, настоящего положения, коренных свойств и мер усовершения; 2) обозрение разных частей управления, и именно: а) дел финансовых: податей, земских повинностей, пошлин, государственных имуществ, движения внутренней и внешней торговли и фабрик и кредитных установлений; и б) законов земских, или о частной собственности[155], о правах различных состояний, о праве вещественном и личном и о порядке судопроизводства. Образ действия: 1) собрание полных сведений о всех предметах, подлежащих рассмотрению; 2) составление исторических изложений с замечаниями о неудобствах и о мерах исправления; 3) разбор прежних проектов; 4) постановление главных начал исправления в журналах комитета, подносимых на высочайшее усмотрение; 5) изготовление, по одобренным государем началам, подробных положений; 6) сообщение последних подлежащим начальствам и исправление по их замечаниям; 7) внесение исправленных положений в Государственный совет. Порядок исполнения: соединение всех пройденных предметов в кабинете государя, с тем чтобы все новые положения были обращены к исполнению не иначе, как в общей их совокупности и в одну определенную эпоху, когда Своды законов для каждой части будут готовы. «Сим только образом, — заключал автор записки, — можно удостоверить полное их действие. Из сего правила, по настоятельности нужд, могут быть допущены некоторые изъятия; но чем менее будет сих изъятий, тем будет лучше и надежнее».
На этих основаниях, в которых так сильно отражалась часть мыслей прежнего государственного секретаря, приспособленных, впрочем, к новым обстоятельствам, но в которых, к сожалению, не довольно обращалось внимания на контроль практики и на образ и средства исполнения посредством местных властей, были составлены Сперанским и потом обсуждены в Комитете 6 декабря проекты новых образований для разных частей и степеней управления; но окончательное утверждение получил из них только один новый закон о выборах и собраниях дворянства, который, по рассмотрении его в Государственном совете, был обнародован при манифесте 6 декабря 1831 года (№ 4989). Сверх того в 1830 году поступил в Государственный совет, обработанный в том же комитете, проект нового постановления о состояниях, слагавшийся из трех главных частей: 1) дополнительного закона собственно о разных состояниях подданных и о порядке гражданской службы (уничтожение чинов и пр.); 2) указов и положения о дворовых людях и 3) указа об ограничении раздробления недвижимых населенных имуществ. Все предположения Комитета 6 декабря по этим предметам повелено было рассмотреть непосредственно в общем собрании совета, минуя его департаменты, в особых чрезвычайных заседаниях[156]. Здесь по многим вопросам возникло разномыслие, и некоторые члены оспоривали даже основные положения проекта; но самое значительное число голосов было в его пользу, с разными только частными переменами и исправлениями. Важность дела побудила и государя принять личное участие в рассуждениях совета. В заседании 20 апреля он приказал снова прочесть весь проект в своем присутствии и потом потребовал, «чтобы члены со всею откровенностию и по долгу присяги изъявили свои мнения на те оного части, кои считают неудобными, имея в виду, что его величество желает одной только пользы государству». Хотя некоторые возражения, сделанные вследствие этого вызова несколькими членами, были тут же отклонены всеми другими и затем все проекты совет поднес к окончательной конфирмации в одобренном большинством виде, однако самое дело умерло тогда без результатов. Должно ли это приписать весьма сильным возражениям, представленным от цесаревича Константина Павловича, к которому проекты были пересланы в Варшаву, или замечаниям, слышанным в совете, или собственному убеждению императора Николая, что предмет еще не достиг надлежащей зрелости, или, наконец, влиянию неожиданно разразившихся, в это самое время, революции французской и бельгийской (польская последовала позже), отвлекших внимание государя, только проекты остались неутвержденными и совету не было объявлено по ним никакого дальнейшего повеления. Лишь один из числа их (впрочем, с значительными переменами против первоначальной редакции), именно проект указа об ограничении раздробления населенных имуществ, в ноябре того же 1830 года вновь был предложен совету, но отдельно и как бы независимо от помянутого дела для соображения единственно в том отношении: не нужно ли этот указ чем-либо дополнить или в чем-нибудь переменить его редакцию? Совет отвечал, что хотя изложение указа и не требует никакой перемены, но предписываемые им меры не могут иметь желаемых полезных последствий, если не будет с тем вместе запрещена продажа людей поодиночке и без земли; «запрещение же такого рода, — присовокупил совет, — несмотря на всю благотворность его основания, несвоевременно, так как у нас свирепствует холера, и при расстройстве, произведенном ею в хозяйственных делах и распорядках большей части жителей, подобная мера может показаться стеснительною вообще и в особенности для мелкопоместного дворянства». На этом все и покончил ось. Хотя некоторые из мыслей, развитых в проекте закона о состояниях. были впоследствии осуществлены порознь, но с разными изменениями, даже и во многом главном. Прочие предположения Комитета 6 декабря не получили, как выше сказано, дальнейшего движения и не доходили до Государственного совета. Государь, сосредоточив все свое внимание на наступивших в то время важных политических переворотах, охладел к этому делу; комитет, не быв формально закрыт, ослабил и потом совсем прекратил свои занятия, и все его проекты были переданы в I отделение государевой канцелярии — для хранения. В позднейшие годы царствования императора Николая Комитет 6 декабря иногда опять был собираем, но единственно для решения разных отдельных вопросов, и в другом составе, так как некоторых из прежних членов не было более в живых. Смерть взяла из их числа и Сперанского.
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<..> 14 июля. Нам было объявлено приказание собраться к 6 1/2 часам утра в Адмиралтейскую церковь, чтобы отправиться оттуда с духовенством на Сенатскую площадь, где должны были отслужить благодарственный молебен о спасении Отечества от гибели, которою ей угрожал заговор 14 декабря. Я приехал к назначенному часу; нас было немного. Войска окружали походную церковь, поставленную возле статуи Петра Великого. Императрица подъехала к церкви Адмиралтейства в экипаже. Оттуда мы двинулись пешком, предшествуемые духовенством, к походной церкви, которая была приподнята над мостовой на шесть ступеней. Отслужили литургию, в которую была вставлена лития по жертвам 14 декабря. По окончании богослужения митрополит, в сопровождении духовенства, обошел ряды войска, окропляя его святою водою. Император следовал за митрополитом верхом, а императрица проехала перед фронтом в экипаже. Вся церемония совершилась в величайшем порядке; молитва с коленопреклонением произвела большое впечатление. <..>
<..> В Gazette de St.-Petersbourg напечатан рескрипт графу Нессельроде, в котором император говорит, что этот министр осуществлял мудрые предначертания и проводил политические планы императора Александра I и т. д. Без сомнения, рескрипт очень лестен и прибылен для графа, получившего поместье, приносящее от тридцати до сорока тысяч рублей дохода. Но взвесив хорошенько образ действия покойного императора, в нем нельзя найти ничего выгодного для империи; напротив, все клонилось к ее ущербу в будущем. Либеральные идеи нашего века увлекли этого государя, и он им поддался. За границею ему воскуряли фимиам в прозе и стихах, а в конце концов что же мы видим? — Мы были обмануты Пруссией и Австрией, а еще более Англией. Пруссия, не делая никаких уступок, получила Данциг, через который идет вся торговля Польши; Австрия получила от Италии огромный кусок земли; Англия, отказавшись от Корфу, овладела Адриатикой и Архипелагом[157], Королевство Польское было восстановлено до некоторой степени. Для чего? чтобы иметь на шее лишнего врага. Действуя умнее, следовало бы всячески избегать этого, в особенности когда проповедовали принцип неограниченной монархии. Было бы гораздо естественнее восстановить statu quo ante bello[158] с Наполеоном. Пруссия вошла бы в прежние границы, Данциг остался бы вольным городом, под особым покровительством России и с русским гарнизоном. Из Кракова не создали бы революционного очага, сделав из этого города бог весть для чего республику. Австрия, владея по-прежнему Сандомиром, Краковом и Люблином, уменьшила бы свои требования по отношению к Италии. Теперь же будущее полно осложнениями, которые могут быть улажены только потоками крови. Император Николай вступил на престол в тот момент, когда разразилась буря, усмиренная его умом. Благодаря Бога, он энергичнее своего предшественника, но продолжая до известной степени ошибки, сделанные его братом, он может все более и более запутаться в пагубных последствиях, какие они повлекут за собою. Последствия эти будут неизбежны по самой силе вещей, и побороть их не в силах одного человека. Эти последствия можно только отдалить на время, зато они могут возникнуть внезапно, в случае кончины короля прусского или императора австрийского, и, разумеется, граф Нессельроде не будет подходящим советником для государя в этих затруднительных обстоятельствах. Как частный человек — это личность вполне порядочная, но он всегда находится под чьим-либо влиянием и не обладает ни проницательностью, ни глубокомыслием. Он хороший секретарь — не более.
С другой стороны, бросив взгляд на внутреннее управление империей, сердце сжимается, когда видишь в нем полное отсутствие единодушия. Какие лица пользуются доверием императора? именно те, которые виновны во всех бывших беспорядках.
Князь Александр Голицын развратил всю Россию своей шайкой иллюминатов[159], коих он является послушным орудием. Молодые адъютанты смотрят на все через известную призму и действуют в духе тех лиц, которые готовы все разрушить и ниспровергнуть. Император горячо желает добра; об этом свидетельствуют все меры, принятые им по гражданскому и военному ведомствам; они доказывают в то же время, что государь убежден в том, что зло существует, и что он желает искоренить его, но как то он возьмется за это? Он, видимо, старается узнать истину и убежден в том, что необходимо усилить надзор тайной полиции. Поэтому он и присоединил ее к своей собственной канцелярии, изъяв ее из ведомства Министерства внутренних дел.
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Января 23-го. В разговоре императора с кн[язем] Дм. Хилковым, который мне передали, высказался взгляд его величества на дела внутреннего управления. Кн[язь] Хилков сказал государю, что губернаторам оказывают слишком мало уважения, тогда как военные, командующие хотя бы 4–10 тыс. человек, имеют лично доступ к императору. Государь отвечал, что он с этим согласен. Император сказал кн[язю] Хилкову между прочим, что честность — величайшая добродетель, но что этот прекрасный принцип не всегда применим в администрации. Можно быть человеком честным и неспособным занимать известную должность, а тем более преследовать злоупотребления подчиненных.
<..> Января 28-го. День рождения великого князя Михаила Павловича. Во дворце был бал на 400–500 лиц и ужин. Я наблюдал за императором. Он был чрезвычайно любезен со всеми дамами и камер-фрейлинами и подводил к императрице во время танцев разных кавалеров. Императрица танцевала с адмиралом Мордвиновым, князем Голицыным — московским губернатором, графом Кочубеем и сенатором Полетикой.
Марта 11-го. По прошествии 25 лет впервые назначена заупокойная литургия по императоре Павле. Это прекрасный поступок со стороны императора Николая.
Марта 20-го. Говорят, будто гр[аф] Чернышев отправился к гр[афу] Аракчееву, чтобы отобрать у него все бумаги покойного императора.
Марта 27-го. В дневном приказе объявлено, что главнокомандующий армией в Грузии (А. П. Ермолов) удален от должности и на его место назначен ген[ерал] Паскевич, которому подчинено и гражданское управление краем, но в Тифлис назначен губернатором ген[ерал] Сипягин. Особенно любопытно следующее обстоятельство: несколько недель тому назад пронесся слух, что начальник Главного штаба Дибич, командированный для того, чтобы уладить недоразумения, возникшие между Ермоловым и Паскевичем, признал Ермолова невиновным.
Апреля 5-го. Сенату и совету велено принести поздравление императрице Александре Феодоровне.
Июля 31-го. По окончании маневров император возвратился в город. Их величества поселились на Елагине.
Августа 2-го. Получено известие о поражении 8-тысячного корпуса персидской кавалерии, состоявшей под командою Аббаса Мирзы; вследствие этой победы главнокомандующий Паскевич занял город Абас-Абад.
Августа 5-го. Победа была отпразднована в Таврическом дворце.
Августа 10-го. Император приехал неожиданно в Сенат около 10 часов утра. Он вошел через уголовный департамент; не застав там никого, прошел во 2-й департамент, который также нашел пустым. Наконец, войдя в 3-й департамент, он застал в нем меня одного. Его величество подал мне руку и пожал ее. Я повел его из департамента в департамент. Он сказал мне сначала на ухо: «Это кабак», затем повторил эти слова очень громко, Я заметил, что хорошо только зало общего собрания.
— Действительно, оно красиво, — сказал государь, войдя в это зало.
Оттуда я повел его в 1-й департамент, но государь туда не зашел. Уходя, он поручил мне передать моим сотоварищам-сенаторам, что он был у них с визитом, но никого не застал. Прокурор 1-го департамента Журавлев тотчас поехал с докладом к министру юстиции.
Августа 11-го. Министр юстиции объявил по всем департаментам Сената, что его императорское величество застал в Сенате одного сенатора Дивова и что сенаторам предписывается впредь являться в часы, указанные общим регламентом Петра Великого.
Августа 12-го. Действительный статский советник Языков посажен по приказанию императора на гауптвахту за небрежное отношение к высочайшему повелению, которое оставалось два месяца не исполненным.
Августа 16-го. Ее императорское высочество великая княгиня Елена Павловна разрешилась от бремени дочерью, названной Екатериною. На следующий день все собрались в Таврический дворец, где было отслужено молебствие.
Августа 22-го. Сегодня на Елагине народное гулянье, иллюминация и фейерверк. Сегодня же (годовщина коронации) появился манифест об учреждении медали для гражданских чинов, которую будут давать за выслугу лет. Право на эту медаль имеют лица, прослужившие беспорочно 15, 20, 25 лет; они должны обращаться за получением ее в Капитул орденов.
Августа 24-го. Обряд крещения великой княжны Екатерины Михайловны совершился в Таврическом дворце. Особы первых трех классов были приглашены к обеду.
25 октября. Я был приглашен на обед к прусскому посланнику генералу Шолеру. На этом обеде я беседовал с американским посланником, который сказал мне без обиняков, что он опасается того, чтобы граф Капо д'Истрия не лишился своего президентства и что на его место хотят посадить немецкого принца. Я выслушал это ничего не отвечая. Я знаю, что он очень расположен к графу Капо д'Истрия; притом американцу весьма естественно желать, чтобы президентство не сменилось монархическим правлением; однако весьма возможно, что его пророчество сбудется, но правление страны от этого не выиграет.
1, 2, 3 и 5 ноября. Император прихворнул и не выезжал из дворца, 5-го числа появился первый бюллетень о болезни его величества, которая названа простудою, сопровождающейся лихорадочным состоянием.
С 6-го — 8-го числа бюллетени появлялись ежедневно, с заявлением, что болезнь в том же положении, с незначительным бредом.
9-го — 14-го числа бюллетени извещали об улучшении здоровья императора, а 14-го числа было сказано, что ежедневные бюллетени прекращаются.
Во время болезни императора все страшно боялись потерять его. Действительно, Россия была бы поставлена этим в чрезвычайно затруднительное положение; трудно даже предугадать все последствия этого страшного несчастия, ежели бы судьба ниспослала его России.
Декабрь. Болезнь императора, или скорее его выздоровление, затянулось; он выехал первый раз в карете только 4 декабря, а 5-го числа переехал из Зимнего в Аничков дворец. 6 декабря, в день тезоименитства государя, во дворце был прием, но его величество не показывался. Поздравления принимали императрица и великая княгиня. В тот же день состоялся обед у министра двора, князя Волконского, на который сенаторы не были приглашены.
Несоответствие издаваемых указов с существующими и еще не отмененными законами доказывает безучастное отношение служащих лиц к общественному благу; путаница в судебном мире растет с каждым днем. Всего удивительнее, что в настоящее время пересматривается Свод законов; между тем под старое законодательство то и дело подкапываются, нисколько не справляясь с мнением той комиссии, на которую возложен пересмотр Уложения о наказаниях по гражданскому и уголовному судопроизводству.
Император, которому наскучили, быть может, довольно туманные прения по этой важной отрасли, видимо предоставляет полную свободу действий людям, стремящимся к нововведениям. Да внушит ему Господь твердую решимость не допускать никаких нововведений до обнародования нового Свода законов.
В течение этого месяца появилось два довольно странных постановления: 1) что только одни особы первых 5 классов могут ходатайствовать о помещении их детей в учебные заведения, 2) о капиталах Воспитательного дома.
20 декабря. Император совершенно выздоровел; публика видит его на парадах, во время прогулок, когда он катается в санях, и в театре, где он бывает инкогнито. Говорят, что он не желает более приглашать сенаторов на спектакли в Эрмитаж. Ожидали, что его высочество цесаревич приедет в Петербург к Николину дню, но это ожидание не сбылось; вероятно, он не хотел дать повода думать, что он приехал с целью посмотреть, каково здоровье его брата.
Вообще, мне не нравится дух интриги, усилившийся последнее время при дворе. Волнение, которое это вызывает в городе, не дает надежды на спокойное царствование.
Во всем проглядывает какая-то странная система розысков; так, например, решено отобрать банковые билеты на предъявителя, чтобы узнать фамилии их владельцев, в надежде, что это даст повод навести кое-какие справки о некоторых личностях.
26 декабря. Император приехал в Коллегию иностранных дел один в два с половиной часа пополудни. Внизу, у лестницы, императора встретил вице-канцлер, который повел его в канцелярию министерства, где государь пробыл добрых четверть часа. Оттуда он прошел в помещение Главного архива, у дверей которого я встретил его величество; подойдя к дверям, он поздоровался со мною. Вице-канцлер представил директора Поленова. Войдя в архив, государю бросились в глаза несколько шкафов, в которых бумаги были размещены по новому способу, т. е. лежа, в картонах с проложенными между ними листами бумаги. Его величество был поражен красотою этой большой залы длиною в 73 шага, заставленной шкафами из ясеневого дерева. Вице-канцлер представил ему статского советника Лашкарёва. Узнав, что приступлено к укладке дел по новому способу, император заметил, что лучше было бы начать с 1812 г. восходя к 1762 г., нежели начинать с 1762 г. Он прав. Затем его повели в тот отдел, где хранятся ратификации. Тут были положены мною на вид следующие трактаты: 1) договор Англии о содержании Наполеона в плену; 2) договор, касающийся его супруги, герцогини Пармской; 3) диплом императора Александра на орден Подвязки; 4) брачный договор императора; 5) трактат, заключенный с Австрией о свободе плавания по рекам, касающийся Польши; и, наконец, Парижский трактат 1815 г. На вопрос его величества, что это за трактаты, я отвечал, что годовщину первого из них мы справляем сегодня, и затем объяснил последовательно содержание всех прочих осмотренных им документов. Он видимо был доволен этим объяснением. Затем мы прошли в секретное отделение, заключающее личные бумаги царской фамилии и уголовные дела разных времен, начиная с дела царевича Алексея при Петре Великом. Император приказал не топить эту комнату и сделать в ней железные ставни, заметив, что в нее могут влезть и выкрасть бумаги. Это замечание видимо поразило вице-канцлера. Император взглянул на меня и сказал графу, что он не подозревает всего, на что способны люди. Осматривая этот отдел, его величество с ужасом вспоминал о пытках, которые вынес царевич Алексей. Он обещал сделать в этот архив вклад частной переписки Петра Великого. Вице-канцлер показал императору отрывок письма к Гримму, писанный по поводу рождения императора Николая. Его величество заметил, что его бабка не могла много писать о нем, так как ему было всего 6 месяцев в момент ее кончины. Действительно, в записочке говорилось, что он кушает хорошо и держит голову прямо. Удовлетворив свое любопытство, император ушел из архива, сказав мне очень любезно: «Я был у вас с визитом». Вообще я заметил, что его величество отнесся ко мне весьма благосклонно, но не обращал особенного внимания на то, что ему говорил вице-канцлер. Из архива император поднялся наверх, чтобы осмотреть Азиатский департамент и коллегию, по которой он только прошел в церковь и затем в квартиру вице-канцлера. Он уехал из коллегии в три с половиною часа. <..>
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Еще император Александр в последние минуты своей жизни предусматривал печальную необходимость войны с Портою, которая уклонялась под разными предлогами от исполнения трактата 1812 года[160]. Наша борьба на смерть с Наполеоном… образование нового Цдрства Польского по необходимости отвлекли императора и его кабинет от восточных дел. <..>
В таком переходном положении нашел император Николай это дело при вступлении своем на престол. Торговля России подвергалась разным препятствиям и даже стеснениям. Нельзя было оставаться в подобной, уничижительной для России нерешимости, тем более что притязания Дивана[161] всё возрастали соразмерно с нашей медленностью в отстранении их.
С другой стороны, государь, обремененный разными трудами и заботами, наследованными от своего предшественника, отвращался от мысли увеличить трудность нового царствования войною. <..> Вследствие того он, еще в 1825 году, предложил разобрать возникшие между обеими державами недоразумения полюбовно, в дипломатической конференции. Турция согласилась на то, в надежде еще оттянуть дело или достигнуть каких-либо изменений в трактате. Конференции происходили в Аккермане… <..> После разных проволочек и ухищрений со стороны Порты положили, наконец, то, что, казалось, обещало сохранению мира или, по крайней мере, удалению разрыва. Но… сущность дела оставалась по-прежнему неразрешенною, и весь ход переговоров явно обнаруживал неискренность Дивана и чаяние им лучшей будущности. Греческие дела раздражали против нас Порту. <..> Порта продолжала считать Россию возбудительницей бунта в Дунайских княжествах и пособницей греческого восстания1.
Посреди стечения взаимных неудовольствий и недоверчивости Европу вдруг поразило неожиданное известие о кровавой Наваринской битве. Наш флот, вместе с английским и французским, сражался против оттоманского, сжег его, захватил турецкие суда и матросов. Как было изъяснить, что этот лютый бой, истребивший соединенные морские силы Турции и Египта, произошел единственно от недоразумения и не должен иметь никакого влияния на прервание доброго согласия между сказанными кабинетами и константинопольским двором?
Нужно ли прибавлять, что такое странное изъяснение трудно было Порте понять и еще труднее с ним согласиться.
С этого времени отношения к нам Турции стали еще хуже; наша торговля подверглась новым притеснениям, данные в Аккермане обещания остались неисполненными, и, наконец, явный разрыв был неминуем.
Начались приготовления к войне, и в конце зимы с 1827-го на 1828 год гвардия, за исключением кирасирской дивизии и по одному батальону с каждого полка, выступила из Петербурга. <..>
Император Николай, пожелав лично участвовать в этой войне, оставил Петербург в последних числах апреля. До Витебской губернии сопровождал его принц Оранский, возвращавшийся из России восвояси; потом государь взял к себе в коляску меня.
Это была первая из многочисленных поездок, которые впоследствии я имел счастие совершать таким же образом, сидя всегда бок о бок с государем. Остальную свиту составляли только генерал Адлерберг и врач. Обер-церемониймейстер граф Станислав Потоцкий, назначенный исправлять во время похода должность гофмаршала военного двора, уехал уже прежде. Точно так же отправлены были вперед весь багаж с палатками, конюшнею и кухнею, а равно флигель-адъютанты и вся государева Главная квартира с приказанием ожидать дальнейших распоряжений в Измаиле.
Сверх того, следовали к армии по высочайшему соизволению министр иностранных дел граф Нессельроде с нужным числом высших чиновников; Васильчиков, Ланжерон и несколько других почетнейших генералов; французский посол герцог Мортемар с многочисленною свитою; генерал австрийской службы принц Гессен-Гамбургский с несколькими офицерами; прусский генерал Ностиц и, наконец, посланники: ганноверский — Дёрнберг и датский — Блум.
Государь ехал день и ночь и остановился только на двое суток в Елисаветграде для осмотра уланской дивизии, принадлежавшей к военным поселениям под начальством графа Витта. Отсюда мы продолжали путь: через Бендеры к Водули-Исакчи на границе империи. Тут ожидали нас граф Потоцкий, приехавший нарочно из Измаила с прекрасным обедом, и мой брат[162], который, едва возвратясь из персидской кампании, готовился уже начать новую. Мы задыхались от жары, несмотря на то что было только 7 мая. Государь ступил на турецкую землю при ярко сиявшем солнце и без всякого конвоя, имея в свите только меня и фельдъегеря, и прибыл поздно вечером в лагерь под осажденный великим князем Михаилом Павловичем Браилов2.
На другое утро государь объехал верхом все войска, к живой радости солдат, которые впервые видели своего молодого царя, явившегося ободрять их и разделить с ними труды и опасности. Со времен Петра Великого император Николай был первым из русских монархов внутри владений Оттоманской Порты.
Под Браиловым же государь сильно занемог горячкою, опасность и упорность которой в этих краях довольно известна. Благодаря, однако же, его крепкому сложению и чрезвычайной умеренности в пище, он скоро встал с постели, и наши опасения рассеялись.
Государь осмотрел все начатые осадные работы и торопил [с] их окончанием. Когда главная батарея (№ 2), вооруженная 12 осадными и 12 батарейными орудиями, представлявшая, по близости ее к стенам крепости, почти брешь-батарею[163], была совсем кончена, государь на рассвете пришел на нее, чтобы лично удостовериться в ее действии. Огонь с этой батареи был так силен, что неприятель несколько времени не отвечал на него; но когда, опомнясь от первого испуга, он заметил на ближайшем кургане множество людей, в числе которых находился государь со свитою, то направил туда свои выстрелы и стрелял так метко, что многие ядра ударялись в основание возвышения, а некоторые даже перелетали через него и попадали в стоявших тут верховых наших лошадей. Это были первые ядра, летавшие вокруг государя. Нам стоило продолжительных усилий и многих трудов уговорить его оставить это место, сделавшееся целью неприятельского огня. Оттуда он пошел в лагерь 7-го корпуса и лично раздавал Георгиевские кресты отличившимся при подступе к крепости, предместия которой были заняты штыками. Он заботливо обходил раненых и больных, приказывал раздавать им деньги, вникал в малейшие подробности касательно пищи солдат и попечения о них. Добрый и приветливый со всеми, он оставил по себе в войсках благоговейную память благодарности, которую потом они выразили на деле самым блестящим образом.
Пробыв несколько дней среди осадного браиловского лагеря, государь возвратился к границе.
В Водули-Исакчи он вышел из коляски и, показывая собою пример повиновения законам, подвергся всем окуркам и очищениям, установленным для прибывающих из княжеств. Потом мы отправились в Бендеры, куда приехала императрица. <..>
Браилов сдался со всем своим военным имуществом, и великий князь с частию бывших у него войск присоединился к главной армии, действовавшей под начальством государя.
Жары начинали сильно утомлять солдат; мало было воды, и та дурная; заросшие камышом болота распространяли вредное зловоние; трава погорела; для огромной массы лошадей уже оказывался недостаток в фураже; многие тысячи волов, перевозивших провиант и резервные парки за неимением достаточных пастбищ, худали, делались неспособными к извозу и издыхали в пути, еще более заражая воздух.
Государь съездил в Кистенджи, в сопровождении лишь нескольких казаков, и отдал приказание об устроении там госпиталей, как и о выгрузке провианта, привезенного на купеческих судах.
Спустя несколько дней сняли лагерь при Карасу, и армия отправилась к Базарджику.
Этот маленький городок, брошенный жителями и окруженный множеством кладбищ, представлял наглядный образ опустошения и смерти. Неприятель перед уходом испортил там все фонтаны и колодцы, завалив их сором и мешками с мылом, так что не было возможности брать из них воду без крайнего вреда для здоровья. <..>
Войска двинулись к избранному пунктом переправы местечку Сатунову, лежащему напротив маленькой турецкой крепости Исакчи3, чтобы там выждать время, когда Дунай войдет в берега. На дороге, в Белграде, государь осмотрел 3-й корпус, состоявший под командою генерала Рудзевича.
В Сатунове мы впервые раскинули императорский лагерь, который сам по себе походил на целый городок. Сверх всей свиты и иностранных послов и генералов в нем находились для его охранения и вместе как резерв два пехотных полка, десять артиллерийских рот, три эскадрона жандармов, столько же гвардейских казаков, сотня казаков Атаманского полка и целый армейский казачий полк.
Маркитанты[164], рестораторы и торговцы всякого рода увеличивали еще его многолюдство. Вся эта команда, с которою нелегко было управляться, состояла под моим начальством. В первые дни часто приходилось сердиться и браниться; потом все обошлось, и дело устроилось к удовольствию государя и всех жителей этой кочевой столицы.
Между тем производились исполинские работы для отвращения препятствий, представлявшихся к переправе разливом Дуная, который в этом году от чрезвычайно дождливой весны был необыкновенно полноводен. Чтобы добраться до его берега, принуждены были возвести плотину на протяжении нескольких верст посреди воды и в топком, илистом грунте; на оконечности этой плотины, для охранения ее и вместе для расположения батареи, долженствовавшей защищать нашу переправу, вывели вал. <..>
Государь все деятельно ускорял минуту переправы. Понтоны и большие барки, приготовленные для плавучего моста, ждали у устья маленькой речки сигнала ко входу в Дунай. Гребные флотилии, наша и новых наших подданных запорожцев, приблизились против течения к месту переправы. Батарея на берегу была вооружена орудиями; полки, которым следовало идти в головах колонн, подошли к плотине, и все меньшие суда находились между камышами и кустами, покрывавшими наш берег.
Наконец, 27 мая, на рассвете, государь со всею своею свитою отправился на оконечность плотины. Два егерских полка из корпуса генерала Рудзевича первые взошли на транспортные суда. Турки не замедлили отвечать на выстрелы, которые для прикрытия переправы вдруг посыпались и с нашей флотилии, и с батареи. Запорожские лодки, более легкие, чем наши, пристали к неприятельскому берегу прежде всех других. Кустарник и глубокая топь, вследствие разлива реки, чрезвычайно затрудняли и высадку, и всякое движение вперед; начальник штаба 2-й армии генерал-адъютант Киселёв, генерал князь Горчаков и командиры полковые и баталионные первые вошли в воду по пояс; за егерями следовали другие полки, и вскоре кусты и болота были пройдены под убийственным огнем; после чего наши войска выстроились на открытой местности, напротив гораздо многочисленнейшего неприятеля, которого сила еще увеличивалась возвышенными его укреплениями.
Государь хотел сам бежать на батарею и уже дошел до такого пункта, который обстреливали неприятельские ядра; граф Дибич едва мог склонить его удалиться оттуда на возвышение, на котором он прежде стоял и с которого видны были все движения наших войск, [нашей] флотилии и турок. <..>
Между тем наша пехота неудержимо шла на неприятеля, и в ту минуту, как его батареи, все ближе и ближе громимые нашими канонерскими лодками, постепенно замолкали, атака в штыки решила участь дня. Часть неприятеля засела в крепости, а главные его силы отступили по Бабадагской дороге. Один батальон наш бросился на последний, оставшийся за турками, редут; мы видели, как наши люди туда ворвались, но в ту же минуту, посреди страшного треска, густой дым скрыл их от нас. Взорвало пороховой погреб, который увлек в своем разрушении и русских, и турок; впрочем, убитых у нас было при этом случае не свыше двадцати, а прочих только более или менее ранило.
Государь в нетерпеливости своей побежал к берегу и, пока суда продолжали подвозить подкрепление отрядам, уже овладевшим высотами, велел наводить мост. Поощряемые его присутствием, пионеры[165] принялись за дело с беспримерным жаром. Но он не дождался наведения моста и, в виду еще не сдавшейся и защищаемой сильным гарнизоном крепости, сел в шлюпку запорожского атамана. Последний сам стоял у руля, а двенадцать его казаков гребли. Этим людям, так недавно еще нашим смертельным врагам и едва за три недели перед тем оставившим неприятельский стан, стоило лишь ударить несколько лишних раз веслами, чтобы сдать туркам, под стенами Исакчи, русского самодержца, вверившегося им в сопровождении всего только двух генералов. Но атаман и его казаки были в восторге от такого знака доверия.
Выйдя из деревни Козлуджи, мы вступили в край более открытый и с более улыбающеюся природою. По мере возвышения гор и растительность становилась обильнее; долины, орошаемые небольшими ручьями, растянулись и расширились, и вся местность, несмотря на отсутствие землевозделывания и сообщений и на скудость редких деревень, представляла человеку все выгоды прекрасного климата и плодоносной почвы. Из Козлуджи, где был оставлен небольшой отряд для прикрытия нашего тыла и откуда брат мой был отряжен с двумя батальонами для занятия горного городка Праводы, армия следовала далее к Шумле.
Близ Енибазара, где уже стоял наш авангард, государь поднялся на высокий пригорок, откуда явственно открывались высоты Шумлы, линия ее укреплений, которые, быв выведены из известкового камня, казались длинною белою лентою, наконец — неприятельские лагери, расположенные на двух высотах, фланкирующих эту обширную и важную крепость.
Его величество приказал раскинуть свою палатку у подошвы этого пригорка; на широкой долине, расстилавшейся перед ним, разместилась наша армия, а впереди ее — казачьи аванпосты, а против них — турецкие, за которыми тянулся их лагерь, прикрывавший Шумлу. Государь имел, наконец, перед собою главные неприятельские силы и лично распоряжал[ся] приготовлениями к бою.
В этом, статься может, была сделана ошибка, за которую ответственность лежала единственно на начальнике Главного штаба графе Дибиче, — ошибка, состоявшая в том, что военную репутацию молодого нашего монарха, его первые опыты полководческих дарований подвергали всем случайностям неровного состязания. Турки, обильно всем снабженные, находясь на собственной земле, вблизи от необходимых пособий, имея повсюду открытые для себя сообщения, насчитывали в рядах своих с лишком 80 000 человек и занимали укрепленную позицию. Наша же армия, напротив, отделенная реками и значительным пространством от всех своих источников снабжения, ослабленная в численности после занятия Молдавии и Валахии оставлением гарнизонов в завоеванных крепостях и отрядов для блокирования других, утомленная переходами, — считала под ружьем, за исключением больных, менее 30 000 и стояла на позиции не слишком выгодной. Туркам предстояло выдержать здесь последнюю борьбу с нашими орлами, и легко могло случиться, что русскому царю, как некогда Петру Великому на Пруте, придется уступить числу и преклониться пред султаном. Несмотря на все это, решено было атаковать неприятеля.
8 июля с утра граф Дибич пошел с несколькими дивизиями в обход правого неприятельского крыла, а остаток армии под личным предводительством государя двинулся в нескольких каре прямо на Шумлу. Турки, оттянувшись до высот, образующих как бы занавес перед городом, развернули тут свою артиллерию. В этой позиции с гребня возвышенности, до которой нам надо было добираться по длинной отлогости, турецкая артиллерия могла действовать с несравненным превосходством против нашей.
Государь с необыкновенным хладнокровием и всею выдержкою старого воина управлял движениями и отдавал приказания с такою же точностию, как бы на маневрах. Вид с маленького пригорка, на котором он стоял, открывался бесподобный. Можно было явственно различать, как на левом нашем фланге отряд Дибича подступал к неприятелю, как справа громили его турецкие пушки, как потом турецкая конница стремительно бросилась на наших, встретивших ее батальным огнем и всё продолжавших подходить к неприятельской позиции. Была и одна жаркая минута, когда флигель-адъютант Реад, везший приказание Дибичу, был возле него самого сорван ядром с лошади. На правом фланге часть нашей конницы развернулась для сдержания турецкой, пытавшейся обойти его. С нашего пригорка видны были каждая атака с той и другой стороны, каждый пистолетный выстрел. Государь покойно выжидал благоприятной минуты для нападения на центр. После стычки у небольшой речки, защищавшей подступы к позиции, наши егеря рассыпались в стрелковый строй по ту ее сторону, и государь двинул массу пехоты для окончания дела. Мужественно атакованный на всех пунктах, неприятель начал отступать; пользуясь, однако же, местностью, находившейся под огнем артиллерии, он исполнил свое движение довольно в порядке и, неторопливо оставляя нам поле сражения, возвратился к своей превосходной укрепленной позиции, за стенами и крутыми горами Шумлы.
Когда мы заняли место, где прежде стояла турецкая армия, между нами и Шумлою находилась только обширная и прекрасная равнина, на которой еще гарцевало несколько всадников в белых чалмах и богатом вооружении. Несметное множество разноцветных знамен и значков развевалось над турецкими укреплениями и лагерями, окружавшими Шумлу, а насупротив их наши знамена и батальоны рисовались в разных пунктах, дополняя таким образом одну из величественных картин, какую мне когда-либо случалось видеть.
Государь отблагодарил всех, велел заняться ранеными и, наряду с солдатами, провел эту ночь на бивуаках.
<..> Пока мы готовились осаждать Шумлу, скорее мы сами представляли осажденный стан.
Курьеров наших резали, транспорты грабили, болезни все более и более разрежали наши ряды, и волы издыхали сотнями, отчего останавливался подвоз припасов.
Неприятель делал частые вылазки с целью препятствовать нашим работам и перехватывать наши отряды. Государь ежедневно объезжал весь лагерь, осматривал аванпосты и, при первом пушечном выстреле, всегда являлся на место боя. Благодаря нашей дисциплине и благоразумным распоряжениям, турки почти каждый раз были отражаемы с уроном; но всякое сражение, без существенной пользы, увеличивало число раненых, солдат и лошадей. Граф Дибич, никогда ни в чем не сомневавшийся и зашедший слишком далеко, продолжал предсказывать скорое падение Шумлы. Все прочие генералы начинали в том сомневаться, и каждый потерянный день все более и более подтверждал их печальные предвидения. Государь, одаренный при всем кипучем своем жаре верным суждением и взглядом, вскоре сам убедился в бесполезности наших усилий и в двусмысленности угрожающего нам положения. Он признал ниже своего достоинства напрасно тратить время перед неприступною позициею, тем более что высшие интересы призывали его на другие пункты4.
Пришедшее между тем известие о покорении адмиралом Грейгом и князем Меншиковым крепости Анапы — после чудес деятельности и храбрости, выказанных нашим флотом и слабым сухопутным отрядом, состоявшим всего из 13-го и 14-го Егерских полков, — позволяло употребить в пользу наши суда, способности князя Меншикова и бывшую под его начальством неустрашимую пехоту. Предназначено было употребить их к покорению Варны, крепости первостепенной важности по многочисленному ее гарнизону и особенно по обширному и превосходному рейду, находящемуся под ее выстрелами.
Государь, еще не видавший Черноморского флота, захотел взглянуть на него и, вместе с тем, сделать первые распоряжения к осаде Варны, потом отправиться морем в Одессу для осмотра резервных батальонов, формировавшихся там для укомплектования действующей армии, и, наконец, посвятить несколько дней делам государственного управления. Под Шумлою должны были остаться граф Дибич и главнокомандующий граф Витгенштейн.
Государь взял с собою только великого князя Михаила Павловича, генерал-адъютанта Васильчикова, графа Нессельрода, графа Потоцкого и меня; лишь с большим трудом удалось мне уговорить его приказать следовать при себе еще, для конвоя, малочисленному Конно-егерскому полку, двум батальонам пехоты и одной батарее Конной артиллерии[166].

В сопровождении этого слабого отряда мы оставили лагерь 21 июля около 9 часов утра. <..>
Едва мы проехали Енибазар, как передовые казаки дали знать, что они открыли неприятеля. К счастью, отданное уже государем приказание, чтобы Конно-егерский полк и батарея шли обратно, не было еще приведено в исполнение. По нашим усиленным настояниям отряд получил повеление построиться в боевой порядок. Турки, увидев нашу готовность к бою, отступили к окрестным горам и скрылись в лесу, а мы продолжали наш путь до того места, где стояла бивуаками посланная вперед пехота. Здесь мы дали отдых лошадям и сами подкрепились веселым обедом, после которого, снова сформировав наш конвой, пустились далее. Ответственность за безопасность государя лежала преимущественно на мне, в качестве командира Главной его квартиры. Меня невольно охватывал ужас при мысли о слабости защиты, окружавшей владыку могущественной России; вся наша сила состояла из 700 человек пехоты и 600 конницы, и с этою горстью людей мы шли по пересеченному горами и речками краю, где предприимчивый неприятель, имевший еще на своей стороне и ревностную помощь жителей, мог напасть на нас и одолеть числом. Я взял все возможные в нашем положении меры предосторожности; но сердце мое сильно билось. <..>
Мы приехали в Сатуново при такой же погоде, которая сопровождала наш возврат в Одессу, и в такую темноту, что переезд через длинную плотину и мост надо было отложить до рассвета. В этих местах, оглашавшихся при первой нашей переправе громом пушек и кликами двух сражавшихся армий, царствовало теперь глубочайшее безмолвие. По ту сторону Дуная нам пришлось довольно долго ждать лошадей. Дороги были совершенно испорчены; большой лес, которым должно было проезжать, славился разбойничьим притоном: нас конвоировало всего четыре казака на дрянных лошаденках. Выехав оттуда на открытое место, мы встретили множество болгар, которые, спасаясь от хищничества турок, блуждали по краю с женами, детьми и всем своим имуществом. Подобно им могли тут шататься и турецкие партии; самые эти болгары и особенно некрасовцы[167], воры по ремеслу, могли напасть на нашу коляску. Государь, незнакомый со страхом, спокойно в ней спал или вел со мною живую беседу, как бы на переезде между Петербургом и Петергофом. Мне же было вовсе не до сна и не до разговоров. Даже теперь, по прошествии шести лет от события[168], дрожь пробегает по мне, когда я только вспомню, что в то время ехал один, по неприятельской земле, с русским императором, вверенным моей охране! В Бабадаге государь подробно осмотрел находившийся там наш большой госпиталь; почти все врачи лежали больные; смертность уже причиняла такие размеры, от которых отцовское его сердце обливалось кровью.
Отсюда на клячах и с ничтожным конвоем мы отправились в Кистенджи. На пути к этой крепости нас застигла ночь. По скверной и почти непроложенной дороге надо было волочиться чуть-чуть не шагом. Местами огни просвечивали сквозь мрак, но чьи, свои или неприятельские? Наконец, по правильному их расположению мы догадались, что тут стоят наши войска, и вскоре признали палатки и оклики наших. Мы очутились среди лагеря гвардейской легкой кавалерийской дивизии. Государя узнали по голосу, и в минуту все, генералы, офицеры и солдаты, высыпали к палатке дивизионного командира генерал-адъютанта Чичерина, у которой остановилась наша коляска. Восторг увидеть так неожиданно государя был неописуем и еще возрос при известии, что он проехал почти один около 200 верст по неприятельской земле. Необходимо было поесть и отдохнуть. Нам подали хороший суп и постлали хорошие постели. <..>
В Мангалии, небольшом городке на берегу моря, государь навестил больных, которые за недостатком одного просторного помещения лежали в 50 домах. На обход их по смертельной духоте потребовалось с лишком два часа. Для всех этих маленьких госпиталей оставалось всего лишь два медика, и из них один уже лежал в горячке; все прочие пали жертвами утомления и климата. Такой же недостаток был и во всей госпитальной прислуге, в людях на кухнях и проч. Государя сильно расстроило это печальное положение. К вечеру мы приехали в Коварну, где находился главный царский обоз. Государь и тут пошел осматривать больных, а я занялся отправлением обоза к Варне, куда за два дня перед тем выступила вся гвардия.
Между тем и фрегат, везший свиту из Одессы, прибыл в Коварну. Граф Потоцкий сошел на берег для нужных распоряжений, а вслед за тем государь под вечер сел в шлюпку, которая при очень сильном ветре перевезла нас на фрегат. <..>
На другое утро наш фрегат бросил якорь посреди флота, напротив Варны. Вид на нее во многом изменился с тех пор, как мы стояли тут в первый раз. Греческие церкви и магометанские мечети, возвышавшиеся над прочими строениями, были действием наших бомб и ядер или разрушены, или обезображены. Отряд, которым командовал прежде князь Меншиков и который мы оставили на высотах, далеко вне пушечных выстрелов, спустился вниз и, посредством параллелей и траншей, пододвинулся к крепостным стенам. Демонтир-батарея[169] действовала с промежутками день и ночь, каждый из линейных кораблей выходил по очереди на полвыстрела от города и громил его из своих орудий. Граф Воронцов стал лагерем в виноградниках и садах, которые давали все удобство прикрывать осадные работы; часть экипажей с судов была обращена в прислугу на батареи; наконец, гвардейская пехота занимала гребень горы. Все это вместе представляло картину очень разнообразную и живую.
Государь и часть его свиты поместились на корабле «Париж», а остальные — в палатках возле гвардейского лагеря, где стал и обоз.
Государь сошел на берег для свидания с князем Меншиковым, очень страдавшим от своей раны[170], а также для осмотра разных лагерей и осадных работ и для посещения больных и раненых. Число тех и других возрастало ежедневно, и государь, с истинно отеческою заботливостью, не пропускал ни одного дня, чтобы их не навестить.
Турки храбро защищались, а наша пехота являла самые блистательные подвиги мужества и деятельности. Генерал Шильдер с необыкновенным искусством управлял инженерными работами. В них участвовал и гвардейский саперный батальон, разделяя труды армейских пионеров. Полки Измайловский и Семеновский спустились с горы на подмогу слабому отряду, более месяца день и ночь боровшемуся с неприятелем, гораздо его многочисленнейшим.
Государь проводил всякое утро в лагере осаждающих, где велел раскинуть для себя палатку, и только к закату солнца возвращался на «Париж». Нередко при сильном ветре спуск наш на берег или всход на корабль были сопряжены с крайнею опасностью.
Между тем неприятель, видя слабость наших действий против Шумлы и решась отстоять во что бы ни стало важный для него Варнский пункт, отрядил туда из шумлинского гарнизона сильную колонну под начальством Омер-паши, которая направилась к Варне с южной ее стороны. За нею следовал наш отряд, нарочно по этому случаю составленный и вверенный принцу Евгению Виртембергскому, с приказанием тревожить турецкий корпус на его марше и даже, если бы представился к тому случай, вступить с ним в бой.
Принц не довольно сообразил свои движения и, настигнув неприятельскую колонну в выгодной для нее, но совсем не для нас, позиции, велел части своего отряда произвесть нападение под начальством храброго молодого генерала Дурново. Сей последний, увлекаемый лишь своею отвагою, пошел прямо в штыки, опрокидывая и преследуя всех на пути; но, не будучи своевременно подкреплен и наткнувшись на свежие неприятельские войска, далеко его сильнейшие, должен был выдержать неравный и кровопролитный бой; сам Дурново пал под пулями на месте сражения, а отряд его, утомленный и упавший духом от потери начальника, в свою очередь показал тыл.
Эта неудача напугала принца Виртембергского, а туркам придала бодрости; они заняли другую, также весьма выгодную позицию, верстах в 15 от Варны.
В той же стороне, т. е. у южной части Варнского залива, находились гвардейский Егерский и Финляндский полки, уже прежде туда переведенные. Назначение их состояло в том, чтобы пресечь сообщения крепости с Константинополем и иметь наблюдение как за ведущими туда дорогами, так и за Варнским гарнизоном. Приближение корпуса Омер-паши заставило усилить этот отряд полками Павловским и лейб-гренадерским и укрепить его позицию несколькими редутами по обоим его фасам. Государь, огорченный неудачею принца Виртембергского и желая получить возможно точные сведения о численности и намерении неприятельской колонны, послал своего флигель-адъютанта Залуского, родом поляка, с несколькими эскадронами конных егерей и двумя гвардейскими егерскими батальонами на усиленную рекогносцировку. Пройдя незамеченно почти весь промежуток, разделявший наш лагерь от неприятельского, этот маленький отряд подошел без всяких дальнейших предосторожностей на ружейный выстрел от турецкого лагеря. Залуский, после долгих колебаний, скомандовал отступление уже тогда, когда оно сделалось почти невозможным. Турки, опомнясь от своего изумления, успели вскочить на лошадей и окружить наш слабый отряд. У гвардейских офицеров не было никакой опытности, а полковой командир, никогда не бывавший на войне, не пользовался доверием солдат. Скоро произошло замешательство в рядах, которым поросшая кустарником местность не позволяла равняться, и Залуский ускорил свое отступление с кавалериею, бросив пехоту. Лейб-егеря потеряли одно знамя, и более половины из двух их батальонов было изрублено.
Весть об этом несчастном приключении дошла до государя посредством телеграфа. Он приказал мне принять немедленно командование над всем отрядом и посмотреть, не найдется ли на другой день возможности смыть позор лейб-егерей. <..>
Генерал Бистром, прежний командир л[ейб] — гв[ардии] Егерского полка и теперь начальник Гвардейской пехоты, приехал мне на смену. Он привез с собою высочайший приказ, которым л[ейб] — гв[ардии] Егерский полк объявлен упраздненным, а люди его размещались в 13-й и 14-й Егерские полки до восстановления их чести особенным отличием[171]. Взбешенный Бистром, со слезами на глазах, прочел громогласно этот приказ, и все солдаты были сильно возмущены своим посрамлением и горькими упреками прежнего мужественного их начальника. Надо, впрочем, прибавить, что впоследствии они загладили свою вину усердием и храбростию, превосходившими всякую похвалу.
Наконец Омер-паша, ободренный двойною своею удачею, двинулся вперед и занял позицию против самого нашего лагеря. Его появление почти в виду Варны ободрило осажденных и поселило в них новые надежды. Они участили свои вылазки и еще смелее шли в бой. С нашей стороны отважились было атаковать турецкий лагерь; но позиция его была слишком сильна, и эта попытка стоила нам довольно дорого.
Между тем наши осадные работы более и более придвигались к крепостным веркам[172]. Овраг был перейден, и минеры принялись вести мины под укрепления. Наши пушки очищали ров, в котором нередко дрались холодным оружием. Одна мина была заряжена и, пользуясь ее взрывом, затмившим воздух дымом и пылью, отряд матросов и рота Измайловского полка бросились на приступ и проникли далеко вовнутрь города. В первую минуту перепуганные турки побежали с крепостных стен, и напавшие, увлекаясь удалью, преследовали их по улицам, между развалинами домов. Но вскоре турки, однако ж, очнулись и в свою очередь заставили наших солдат отступить. Может статься, мы успели бы овладеть городом, если б приступ наших удальцов был поддержан несколькими полками; но государь не желал общего приступа, опасаясь потерять много людей, в которых у нас не было избытка.
Впрочем, эта попытка достаточно убедила неприятеля в тщетности дальнейшего сопротивления, и не далее как с следующего утра уже начали перебегать к нам дезертиры с вестями об унынии, овладевшем городом, и о разномыслии, перешедшем почти во вражду, между двумя главными начальниками крепости. Капудан-паша, главный из них, боялся сдачею крепости в виду стоявшего возле нее сильного вспомогательного корпуса посрамить себя в глазах своего повелителя, а Юсуф-паша, командовавший большею частию войск, выводил противное сему заключение из бездействия этого корпуса и вместе с тем поставлял на вид полуразрушенное состояние стен, легкость приступа, уже доказанную на опыте, и недостаток в фураже и провианте.
Вследствие всего этого начались переговоры, заключено было перемирие, между нашим лагерем и крепостью установилось сообщение, и турки целыми толпами выходили из города.
Наконец, Юсуф-паша под предлогом дальнейших переговоров сам прибыл в лагерь графа Воронцова, сопровождаемый многочисленною свитою. И ему, и прочим туркам, которых прибывало все более и более, отвели особые палатки, и с этой минуты между осаждающими и осажденными водворилось совершенное согласие.
Иностранные послы и министры, оставшиеся покамест в Одессе, в это время прибыли в Варнский рейд на предоставленном в их распоряжение линейном корабле. Разнообразием своих мундиров и кокард они еще более увеличили чудное смешение, господствовавшее в нашем лагере.
Все войска, рассеянные по апрошам[173] и разным позициям, были укрываемы садами и извилинами местности. Лагерь охранялся всего только пехотным пикетом и одною гвардейскою ротою, занимавшею откос пригорка, на котором стояла государева палатка, так что вокруг нас толпилось гораздо более турок, чем русских. Число первых потом еще усилилось несколькими тысячами всадников, которые постепенно приезжали, в галоп, в полном вооружении к своему паше, жившему с нами уже два дня.
Это усиление неприятеля внутри нашего лагеря, имевшее весь вид заранее составленного плана, могло возбуждать некоторое недоверие. Несмотря на то, государь, иностранные министры и все мы прохаживались между палатками как бы ни в чем не бывало. Спустили только с горы Преображенский полк и три эскадрона лейб-гусар, и тогда турецкая кавалерия, быв обезоружена, стала на бивуаках и принялась варить для себя пищу и кормить своих лошадей с удивительнейшим хладнокровием. Юсуф-паша сам объявил себя нашим военнопленным; но Капудан-паша, затворившись в цитадели, и слышать не хотел о переговорах; канониры стояли у пушек с зажженными фитилями, и войска с обеих сторон только ждали сигнала к бою. Наконец, граф Воронцов направил несколько батальонов к одним из городских ворот, находившихся до тех пор вне круга наших действий; солдаты спустили подъемный мост, выломали ворота и вступили в город с барабанным боем и в совершенном порядке. Турки нимало не сопротивлялись нашему отряду и немедленно уступили ему все укрепления и ворота. Варна была наша5.
Капудан-паше, отстаивавшему вверенную ему крепость с таким мужественным упорством, позволено было выехать из города куда угодно с вооруженным конвоем в 400 человек. Остальной гарнизон объявлен военнопленным, кроме конницы, добровольно перебравшейся в наш лагерь, которую распустили по домам.
Государь тотчас отправился в покоренную Варну; спустился в ров, из которого ведены были минные работы; осмотрел тщательно все сделанное нашими инженерами; поднялся на стены, коронованные нашими турами, и обошел часть линии атаки. Турки спокойно сидели за трубками и равнодушно на нас глядели.
На другой день государь въехал в крепость верхом, чтобы взглянуть на ее положение. Нас обдало таким невыносимым смрадом от бесчисленного множества падали всякого рода и человеческих тел, так дурно похороненных, что у иных торчали ноги, а другие были едва прикрыты несколькими лопатками земли. Страшная неопрятность еще более заражала воздух. Невозможно описать положение, в которое приведен был город бомбардировкою. Везде встречались полуразрушенные мечети; дома, пронизанные ядрами или обрушившиеся от разрыва бомб; целые кварталы, обращенные в груды развалин, без всякого почти следа бывших тут прежде зданий. Каким-то чудом только уцелела греческая церковь, хотя именно та часть города, в котором она находилась, наиболее пострадала от огня нашего флота и сухопутных батарей. Государь, остановясь перед этою церковью, очень маленькою, мрачною и построенною во дворе, велел отслужить в ней благодарственное молебствие. Это священнослужение посреди смерти и развалин, в мусульманском крае, в православном, угнетенном полулунием храме, имело что-то неописуемо поразительное.
Государю хотелось самому все увидеть и всем распорядиться. Он определил места для госпиталей и магазинов; указал нужные исправления и улучшения в городских укреплениях; назначил коменданта и число войск для гарнизона.
В тот же день, еще до рассвета, Омер-паша снял свой лагерь и поспешил таким ускоренным маршем перейти через реку Камчик, что наши войска, пустившись в погоню за ним с первыми лучами солнца, могли только уже застигнуть и сбросить в реку его авангард. Вся дорога была усеяна обозными повозками и припасами этого корпуса.
На другое утро государь все свободные войска собрал перед Варною и под открытым небом, в присутствии турок велел отслужить торжественное молебствие с коленопреклонением. Вся полевая артиллерия и все орудия с кораблей прогремели заключение длинной и кровавой драмы за взятие Варны. <..>
<..> Потери лошадей в кавалерии и артиллерии были вскоре пополнены, а полки, приведенные утомлением, болезнями и, наконец, чумою в кадровый состав6, укомплектованы из резервных батальонов.
Чума в особенности свирепствовала в Варнском гарнизоне. Командовавший им генерал Головин был вынужден вывести войска за город и расположить их лагерем в окрестных садах. Были полки, в которых налицо оставалось не более ста человек. Головин действовал в этом случае с примечательною распорядительностью, а добрые и покорные наши солдаты выказали самым блестящим образом свою терпеливость и преданность. Настороже от неприятеля, в разрушенном городе, нуждаясь часто в необходимейшем для жизни, поражаемые заразою, они ни единожды не позволили себе какого-нибудь ропота, и служба шла тем же порядком и с тою же дисциплиною, как бы гарнизон находился в отличнейшем благосостоянии. <..>
В это самое время одно, столько же неожиданное, сколько и плачевное событие прибавило еще новую помеху нашему правительству. Г[осподин]н Грибоедов, посланник наш в Персии, человек умный, но может быть не довольно осторожный, возбудил против себя умы тегеранских жителей, которых недавний уничижительный мир еще более предрасположил против России. Он пренебрегал общественным их мнением, которое ждало только случая, чтобы вспыхнуть. Бездельная ссора между несколькими персиянами и прислугою Грибоедова дала к тому повод7. Народ выломал двери в доме нашего посланника, и как сам он, так и большая часть его чиновников и служителей пали жертвою разъяренной черни. Их бесчеловечно умертвили, прежде чем подоспела помощь от правительства, испуганного этим неслыханным происшествием. Раздраженный шах тотчас арестовал и наказал виновных; но такое жестокое оскорбление не могло не угрожать разрывом едва лишь восстановленного мира, а продолжительность времени, необходимого для соглашения между Петербургом и Тегераном, оставляла надолго в сомнении вопрос, какой ход примет это дело.
В это же время интересы, хотя совсем иного рода, но не менее важные, обращали внимание государя на Варшаву.
Цесаревич Константин Павлович, командовавший русскими и польскими войсками в Царстве Польском и мало-помалу сосредоточивший в своих руках управление и гражданскою частью, не умел стяжать народной любви. Под его начальством состоял также и корпус, квартировавший в Литве и носивший, как бы в отличие от всех прочих, означавшихся нумерами, именование Литовского. Все возвращенные от Польши губернии: Виленская, Гродненская, Минская, Волынская и Подольская и область Белостокская — состояли равномерно под управлением цесаревича и ведались им на военную ногу. Эта централизация всего, принадлежавшего некогда Польше; либеральная конституция, пожалованная царству; польские малиновые воротники вместо красных на мундирах Литовского корпуса — все это, вместе взятое, было, конечно, большою политическою ошибкою со стороны императора Александра, который дал полякам, в противоположность намерениям и действиям императрицы Екатерины, надежду на восстановление их самостоятельности и огорчил чрез то русских.
Император Николай ясно понимал неудобство такого порядка вещей, но в то же время чувствовал и все трудности выйти из него. Первая заключалась в необходимости изменить личное положение старшего его брата, имевшего в супружестве польку, влюбленного во вверенные его начальству войска и благоприятствовавшего желанию поляков присоединить к Царству Польскому прочие одноплеменные с ними губернии, уже столь давно находившиеся под русскою державою. Второю трудностью представлялось ниспровержение устройства, созданного императором Александром. Преемник отказался бы чрез то от наследственного имени освободителя и благодетеля Польши, вооружил бы против себя миллионы поляков, еще более напугал бы Европу, уже без того устрашенную его могуществом, и, наконец, жестоко огорчил бы цесаревича, который, относя всю вверенную ему власть к воле покойного императора, почел бы вопиющим неправосудием отнятие у него этой власти братом, которому он уступил престол.
Поляки, крайне недовольные управлением цесаревича и уже начинавшие постепенно забывать благодеяния Александра, с нетерпением и беспокойством ждали решения своей судьбы от нового императора. Носились слухи, что он не жалует поляков и негодует на данные им привилегии; что в характере его преобладает строгость и что он никогда не согласится на присоединение к царству прежних областей. Никто почти еще не знал его, и все колебались между страхом и надеждою.
Государь долгое время зрело соображал и обдумывал все трудности своего положения в отношении к цесаревичу, к многочисленным польским свои подданным, к обязанностям своим касательно России и к той дани уважения, которую налагала на него память его предшественника.
Он признал необходимым удостовериться во всем лично и, пользуясь одною из статей конституционной хартии, решился ехать в Варшаву для коронования себя там царем польским.
Слух о том оживил новыми надеждами жителей возвращенных от Польши губерний и не порадовал русских. <..>
Все было готово к нашей поездке. 22 апреля государь отправился сперва в Динабург, куда, два дня спустя, приехала и императрица.
Работы по возведению динабургских укреплений значительно подвинулись вперед и производились с совершенством, заслужившим полное одобрение государя.
Оттуда императрица продолжала свой путь прямо на Варшаву, а мы поехали в Вильну, куда прибыли ночью при свете нескольких плошек, догоравших от иллюминации, зажженной жителями вечером для встречи нового их монарха.
Государь остановился во дворце, который с раннего утра обступила многолюдная толпа. Посетив сначала русский собор, его величество присутствовал потом на разводе одного из батальонов Литовского корпуса. Вся площадь и все ведущие к ней улицы были полны народом, жаждавшим, казалось, его видеть, и на всех лицах сияли радость и доверие. Государь осмотрел в подробности университет и больницы и везде остался доволен найденным порядком. <..>
К ночи мы приехали в Белосток и остановились в прекрасном дворце, бывшем некогда жилищем сестры последнего короля польского, где ожидал государя командир Литовского корпуса барон Розен. Переночевав здесь, еще впервые с Динабурга не в коляске, мы утром пустились к Тыкочину, лежащему на границе империи с Царством Польским.
Хотя я не видал этих мест с войны 1806 и 1807 годов, однако не сомневался, что тотчас узнаю местности, изъезженные мною верхом с небольшим за 20 лет во всех направлениях, и даже уверял государя, что объясню ему по дороге все позиции, сражения и марши наших войск. Каково же было мое удивление, когда с самого выезда из Белостока нас, вместо тогдашних сыпучих песков и бездонных болот, повезли по чудесному шоссе! Точно так же изменилась местность перед Тыкочином. Движущегося моста, топкой плотины уже не было; самое местечко приняло вид опрятности и довольства; все преобразилось: край, самый бедный и самый грязный в мире, чуждый всякой промышленности, был превращен, как бы волшебством, в страну богатую, чистую и просвещенную, Роскошные почтовые дороги, опрятные города, обработанные поля, фабрики, наполненные чужеземными мастеровыми, общее благосостояние, наконец, все, чего мудрое и отеческое правительство может достигнуть разве с усилием в полвека, было сделано императором Александром в 15 лет. Самая закоренелая неблагодарность молодых польских патриотов вынуждена была, очевидностью, воздать дань истине и сознаться, что покойный император пересоздал эту часть Польши.
На поле сражения близ Пултуска я не мог в разговоре с государем не перенестись воображением к тому, что было 23 года тому назад и что с тех пор произошло.
Тогда — Наполеон, торжествующий в Варшаве и угрожающий России; поляки, обольщенные мечтами о своем возрождении; наши войска, возвращающиеся к своим границам в утомлении и унынии. А теперь? — Наполеон, уже давно перешедший в область истории; Париж, видевший наши победоносные знамена; поляки — русские подданные и обязанные своим благосостоянием единственно великодушию русского императора, а я — в коляске возле могущественного преемника этого императора, царя той же самой Польши, где в то время я воевал для защиты собственных наших границ! Мы философствовали об этих мировых переворотах до самой той минуты, пока не остановились на городской площади для принятия назначенного к государю почетного караула.
Спустя несколько минут приехала императрица, и мы, переночевав в Пултуске, на другой день все вместе отправились в Варшаву.
В Яблоне, хорошеньком имении князя Понятовского за 14 верст от Варшавы, ожидали нас обед и — цесаревич Константин Павлович с почетным рапортом. Княгиня Лович прибыла вслед за тем, и оба брата с своими супругами провели вместе остаток дня с видом самой сердечной друг к другу приязни.
Я в тот же вечер отправился в Варшаву для некоторых распоряжений к торжеству следующего дня.
Все войска, русские и польские, стали под ружье уже с раннего утра: кавалерия по ту сторону Вислы, а пехота — вдоль тех улиц, по которым должна была следовать императорская чета. Чтобы показать город на большем протяжении и вместе для избежания крутого подъема с Прагского моста, ниже его был устроен нарочно для этой церемонии еще другой. Все население польской столицы и множество прибывших к этому дню иностранцев и поселян заняло все окна, балконы и улицы. Яркое солнце сияло над городом и его окрестностями, уже убравшимися в весеннюю зелень и цветы.
Перед въездом на мост цесаревич и вся государева свита сели на лошадей. Мне впервые случилось тут увидеть войска, состоявшие под начальством великого князя Константина Павловича. Их выправка, обмундировка и выбор людей и лошадей были истинно великолепны. Русские полки — два пехотные и три кавалерийские — находились в одних и тех же дивизиях с польскими. Вид их был одинаков, и по внешности между войсками обеих наций царствовало полное слияние.
Цесаревич проехал со мною вдоль фронта первых кавалерийских полков; при похвалах моих блестящей их выправке на лице его выразилось очевидное удовольствие. У первого взвода л[ейб] — гв[ардии] Подольского кирасирского полка он представил мне поручика Александрова8.
Наконец, показались кареты, везшие государя, императрицу и наследника.
Они остановились у Прагской заставы в небольшом домике, где ожидали их высшие придворные сановники и парадные экипажи и где императрица переоделась. Государь сел на лошадь — и шествие тронулось.
Войско, еще впервые видевшее своего молодого и прекрасного императора, приветствовало его обычным «ура!». Я внимательно наблюдал за выражением лиц солдат. Казалось, все, и поляки и русские, радостно смотрели на государя и одинаково одушевлялись желанием заслужить его удовольствие.
В ту минуту, как государь со всею свитою въехал на мост, лошадь цесаревича вдруг повернула назад и при всех усилиях всадника никак не хотела его слушаться. Взбешенный великий князь принужден был сойти с нее и следовать по мосту и частью по городу пешком, пока привели заводную лошадь, взамен той, которая, ходив под ним несколько лет, теперь впервые заупрямилась. Командуя парадом и следуя за государем, с опущенною шпагою, цесаревич от этой неприятной случайности потерял все удовольствие, обещанное им себе от блестящего положения, в котором он думал представить свои войска. Черты его лица совершенно изменились, и привычные к его вспышкам подчиненные легко могли угадать, что их ожидает.
Эта нечаянность, как она ни была маловажна сама по себе, набросила облако на всю церемонию и, более или менее, всех поразила.
Войско и народ продолжали встречать государя радостными кликами; дамы у окон и на балконах махали платками и казались в восторге от красоты императора, от бесподобного личика его сына, от приветливых поклонов и всей очаровательной осанки императрицы; словом, глаз самый наблюдательный не открыл бы в варшавской встрече ничего, кроме радости и привязанности верного своему монарху народа. Таким сей последний нам представился; таков он был и в сущности, по крайней мере относительно массы.
Государь остановился перед римско-католическим собором и принял тут от приветствовавшего его духовенства святую воду, к общему восхищению присутствовавших.
Сойдя с лошади у входа в королевский дворец, он остановился, чтобы подождать императрицу и принять ее из кареты. Княгиня Лович и знатнейшие польские дамы встретили ее внизу лестницы.
После обеда государь пошел к цесаревичу об руку с императрицею, один, без всякого конвоя или свиты. Этот знак доверия и эта простота очаровали всех жителей; единодушные виваты долго сопровождали августейшую чету по улице.
На следующее утро государь присутствовал у развода на Саксонской площади; несметная толпа ожидала там его прибытия.
Цесаревич старался подавать собою пример почтительности и усердия. У развода он суетился, как бы простой генерал, устрашенный высочайшим присутствием; при церемониальном марше становился сам на правый фланг и при втором проходе шел в замке с карманною книжкою в руке для отметки тут же высочайших приказаний.
По наружности между обоими братьями царствовало величайшее согласие, и государь прилагал все силы, чтобы его поддерживать. Но пребывание его тяготило цесаревича, привыкшего в продолжение стольких лет не нести иных обязанностей, кроме тех, которые он сам на себя налагал, и повелевать как первое лицо, тогда как теперь ему надлежало, по крайней мере по виду, давать пример покорности. Зная, что не один голос поднимется против его самовластных действий и против его насильственной, часто переходящей всякую меру строгости, он страшился проницательного взгляда своего брата. Ближайшие из его наперсников также боялись подпасть ответственности, между тем как поляки, полные надежд, ожидали перемены и в особенности ограничения власти великого князя. Все это крайне затрудняло государя. Идти средним путем между сими крайностями казалось невозможным: надо было или поссориться с старшим братом, которого сам он признал своим монархом и который уступил ему престол, или предпочтением братских связей благосостоянию края упасть навсегда в мнении польских своих подданных.
Государь умел, конечно, лишь временно, выйти из этого двусмысленного положения благородною твердостию в отклонении разных желаний своего брата и тою внимательностию, с которою он занялся делами по управлению и финансам царства. <..>
В доказательство того, что обе страны находятся под одним и тем же правительством, государь велел привезти из Петербурга императорскую корону.
В назначенный для коронации день дворцовые залы наполнились приглашенными сановниками и дамами; войска стали от дворца до римско-католического собора; улицы, балконы и даже кровли покрылись зрителями.
Императорская чета с наследником, обоими великими князьями и всею военною свитою, в предшествии двора, вступила в тронную залу королей польских. Вокруг залы поместились министры, сенаторы, прелаты и нунции.
Государь на ступенях трона под королевским балдахином, возложив на себя корону, произнес присягу перед распятием. В выражении его голоса было столько величественности и правды, что всех предстоящих объяло глубокое умиление.
Потом царь с царицею следовали пешком к собору, среди восторженных криков толпы.
В соборе, под древними сводами которого столько королей воспринимали корону и столько поколений поклонялись своим владыкам, поляками не могло не овладеть некоторое самодовольство при виде потомка Петра Великого, отдающего почесть вероисповеданию их края, и католическое духовенство не могло не ощущать странного чувства, вознося молитвы о возведенном на престол православном царе. На нас, напротив, все это произвело какое-то тягостное впечатление, как бы предзнаменовавшее ту неблагодарность, которою этот легкомысленный и тщеславный народ отплатит со временем за доверие и честь, оказанные ему русским императором.
Возвратясь во внутренние комнаты дворца, государь прислал за мною. При виде моего душевного смущения он не скрыл и своего. Он принес присягу с чистыми помыслами и с твердою решимостию свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли.
После церемонии был во дворце банкетный стол.
Этот день ознаменовался немалыми милостями, между прочим и пожалованием князя Адама Чарторыжского в обер-камергеры, что несколько огорчило тщеславного князя, постоянно мечтавшего носить титул царского наместника.
За обедом мне пришлось сидеть между нунциями; жалуясь на жестокую грубость цесаревича и превознося приветливость нового их царя, они отзывались, что охотно отдали бы последнему свою конституционную хартию со всеми ее привилегиями, лишь бы он управлял ими непосредственно, как управляет Россиею.
За церемониею следовали иллюминации, балы, театры и большие смотры. <..>

Между тем турецкая война по плану для кампании 1829 года, предначертанному самим государем, шла с блестящим успехом. Победы Паскевича в азиатской Турции, Кулевчинское поражение, занятие Адрианополя и Эноса на Средиземном море, наконец, блокада нашею эскадрою Дарданелл и наш флот, грозивший Босфору, — весь этот ряд удач с нашей стороны и несчастий для турок распространяли уныние в Константинополе и ужас в Диване. В народе царствовало общее смятение; янычары волновались; все предсказывало распадение Оттоманской империи, и как турецкое правительство, так и находившийся в Константинополе дипломатический корпус трепетали перед близкою вероятностью кровавой революции. В эту минуту прибыл в Константинополь генерал Мюфлинг с известною своею миссиею[174].
Диван, с восторгом ухватясь за эту спасительную нить, обратился к помощи дипломатического корпуса. Сей последний, страшась за самого себя в случае народного бунта и ища всемирно отвратить грозу, носившуюся над державою, столь необходимою для политического равновесия Европы, решился просить графа Дибича посредством особой депутации не двигать далее своей армии и спасти через то Константинополь и султана от конечной гибели. Граф отвечал, что он не в праве принимать посредничество какой-либо чужестранной державы; но что как все желания его монарха клонятся к прекращению войны и к сохранению самобытности Оттоманской империи, то он останавливает дальнейшее движение и сам предлагает мир, составляющий всю нашу цель.
В предвидении, что несчастное положение султана вынудит его, наконец, просить мира, государь еще прежде отправил в Главную квартиру графов А. Ф. Орлова и Ф. П. Палена для возложения на них Дибичем мирных переговоров.
Мирные условия были составлены в кабинете государя в той самой силе, в какой он предначертал их еще при открытии кампании. Местом переговоров назначили Главную нашу квартиру в Адрианополе, и, несмотря на извилистую политику Дивана и недоброжелательство посланников английского, французского и австрийского, дело пришло к тому концу, какой назначен был энергическою волею государя8.
После подписания известного мирного трактата, обеспечившего все наши интересы и упрочившего положение Придунайских княжеств, граф Орлов отправился в Константинополь для возобновления там политических наших сношений и окончательного соглашения об исполнении условий трактата. Успех его миссии превзошел все ожидания. Граф чрезвычайно полюбился султану, вошел в ближайшие связи с членами Дивана и умел даже привлечь к себе иностранных послов, как бы еще оглушенных нашими успехами, а еще более — тою умеренностью и тем праводушием, с какими мы воспользовались силою обстоятельств.
Пока совершались эти громадной важности события за Балканами и в Азии, Петербург принимал персидского принца, присланного шахом для исходатайствования у подножия царского престола прощения в убийстве нашего посланника в Тегеране. Прибывший для сего в сопровождении многочисленной свиты Хозрев-Мирза, любимый сын Аббаса-Мирзы и предполагаемый наследник персидской державы, имел торжественную свою аудиенцию в первых днях августа.
Государственные сановники, двор, свита государева, генералы и офицеры гвардии и городские дамы были собраны в Георгиевскую залу Зимнего дворца, обставленную дворцовыми гренадерами, и размещены по обеим ее сторонам, а государь с императрицею стали на ступенях, ведущих к трону. Обер-церемониймейстер ввел молодого принца с его свитою и после трех поклонов тому которого он прибыл умолять о пощаде именем своего деда, Хозрев-Мирза прочел свою речь с видимым для всех волнением, внушенным ему и ее целью, и высоким кругом предстоявших слушателей. Ответ наш, написанный в самых дружественных и успокоительных выражениях, был прочитан вице-канцлером графом Нессельродом.
По воле государя приложено было все старание сделать персидскому принцу приятным пребывание его в Петербурге. Его окружили всевозможным почетом, разнообразными развлечениями и самою нужною предупредительностью со стороны двора, даже ввели в теснейший круг императорского дома. Его возили по всем общественным заведениям, театрам, кадетским корпусам, приглашали на разводы и на маленькие маневры в окрестностях Царского Села; наконец, осыпали, вместе с чинами его свиты, подарками, достойными его высокого сана и того монарха, от которого они жаловались.
Хозрев-Мирза уехал из Петербурга в восторге от сделанного ему приема и от достигнутого через его приезд возобновления дружественных сношений между Россиею и Персиею. Двенадцать пушек, посланных в дар Аббас-Мирзе еще от императора Александра и взятых у персиян с боя в продолжение минувшей войны, были заменены равным числом орудий превосходнейшей отделки и отправлены в Тавриз с прочими подарками для отца принца-посланника.
Под конец осени последовал обмен ратификаций с Оттоманскою Портою, и государь велел собрать на Царицыном лугу все войска, расположенные в Петербурге и его окрестностях, которые, хотя главная часть гвардии еще только что тронулась из Тульчина, составили довольно значительную массу. Посреди площади воздвигли высокий и обширный амвон для императорской фамилии, духовенства и двора. Ступени его были украшены турецкими знаменами, завоеванными в Азии и Европе, а войска стали вокруг густыми колоннами. По команде государя все головы обнажились, и началось благодарственное молебствие. Огромные толпы народа стояли за рядами войск и вместе с ними молились. Гром орудий и многотысячного «ура!» возвестил окончание молебствия, как бы утверждая знамением силы прочность мира силою же завоеванного. Потом войска прошли церемониальным маршем перед государем, а турецкие знамена, в числе нескольких сот, были поставлены в Преображенский собор, украшенный впоследствии оградою из орудий большого калибра, отнятых у турок в эту достопамятную войну[175].
На зиму предсказывали много удовольствий и празднеств; но, к несчастию, в первых числах ноября государь опасно занемог. Сперва, при общей уверенности в крепком его сложении, никто, даже и во дворце, не предполагал, что болезнь его серьезна; но на третий день она так усилилась, что врачи испугались и потребовали консультации. Тогда и при дворце, и в городе все перетревожилось. Вход в комнату, где лежал больной, был всем запрещен; толпились в дворцовых залах за известиями о его положении; расспрашивали докторов, камердинеров; опасение несчастия увеличивало в глазах всех его возможность; все трепетали при мысли о потере монарха, столь необходимого для существования, для блага, для славы империи. Императрица, с ангельскою своею добротою, выходила по временам из комнаты своего супруга с заплаканными глазами сообщать нам о нем вести или спросить, нет ли чего пересказать для развлечения. Нервическая горячка в несколько дней совершенно ослабила государя и физически, и морально. Врачи были в большом беспокойстве и не таили его от меня. Я виделся с императрицею по несколько раз в сутки и не мог довольно надивиться ее неутомимости в ухаживании за больным, которого она не покидала ни днем, ни ночью; не мог также не удивляться точности ее разума и правильности суждений в делах, с которыми в эту болезнь государя многие приходили, чтобы узнавать ее о них мнение.
Наконец, после 12 томительных длинных дней, проведенных между страхом и надеждою и лучше всего доказавших искреннюю и общую привязанность к государю, врачи объявили, что он начинает выздоравливать, но что это выздоровление будет идти очень медленно, и больному легко может сделаться снова хуже при малейшем возбуждении, о чем мы и были предваряемы неоднократно перед допуском к нему.
Первым удостоился этой чести князь А. Н. Голицын, на условии не говорить ни слова о делах. Вторым ввели в спальню меня, и я был глубоко поражен найденною в государе переменою. Кроме того, что он страшно исхудал, во всех чертах его отражались страдания и слабость. Он спросил меня, что нового случилось в его болезнь и, удовлетворяя его любопытство, я должен был, однако ж, всемерно стараться не проронить ни одного слова, которое дало бы работать его голове или имело бы вид какой-нибудь утайки от него. Разговор в таком роде, продолжавшийся более часа, был не легок, и подобные беседы возобновлялись несколько дней сряду, то утром, то вечером, соображаясь с приговором врачей о большей или меньшей степени его слабости и раздражительности. Наконец, он стал видимо оправляться и, с возвращением сил, все более и более настаивать на поставлении его в полную известность о делах.
Одним утром был призван не видевшийся еще с государем граф П. А. Толстой. Несмотря на все предупреждения, этот гость на вопрос государя «нет ли чего нового» отвечал ему в невинности своей души: «Кажется ничего, ваше величество, разве известие о том, что английский фрегат вошел в Севастопольскую гавань». Государь тотчас весь изменился в лице, начал трястись от досады, бранить дерзость англичан, отважившихся вступить в Черное море, и глупость турок, им то дозволивших, и велел немедленно позвать к себе графа Нессельроде и князя Меншикова. Нельзя было ослушаться, и оба приглашенные явились вне себя от неосторожности Толстого, которая могла иметь самые вредные последствия для государева здоровья, а вместе — и для наших политических сношений. Государь принял их в страшном жару [с] приказанием отправить линейный корабль и фрегат в Босфор и потребовать объяснения от английского кабинета, разослав курьеров с депешами о сем непременно в тот же день.
По выходе от государя Нессельроде с Меншиковым долго совещались о том, каким бы образом привести в действие такое строгое приказание и какие оно может иметь результаты, и порешили тем, что невозможно отсрочить, а тем более не исполнить высочайшей воли. К счастью, известие об отъезде обоих курьеров, с нетерпением ожиданное государем, тотчас ослабило усилившуюся в нем лихорадку; к счастию также, благодаря разумным мерам графа Орлова, еще находившегося в Константинополе, вступление судов наших в Босфор не оскорбило турок, а лондонский кабинет удовлетворил нас блестящим образом, сделав выговор посланнику своему при Оттоманской Порте и отрешив от службы капитана несчастного фрегата. Таким образом остался в накладе один лишь граф Толстой, а самое дело, в сущности очень маловажное, но угрожавшее бесконечною вознею с Константинополем и Англиею, окончилось совершенно благополучно.
Вскоре здоровье государя совсем восстановилось, и все вошло в обычный свой порядок.
В продолжение зимы возвратился к нам Гвардейский корпус, и петербургская общественная жизнь приняла обычное движение.

<..> Продолжая негодовать на революцию, низведшую Карла X с престола его предков, видя притом, что во Франции власть перешла совершенно в руки демократии и что сам Людовик-Филипп является лишь игралищем в руках Лафайетов, Лафитов и их единомышленников, государь признал за благо прервать прежние ближайшие связи с Францией. Он запретил поднимать на французских судах в русских портах трехцветное знамя; велел нашим подданным немедленно выехать из Парижа и из Франции и постановил впускать французских подданных в Россию не иначе как с строжайшим разбором, а за находящимися уже в России иметь самый бдительный надзор. Только велено было торговые сношения оставить на прежнем основании и еще не отзывать из Франции нашего посла и наших консулов.
Дела не могли, однако же, долго продолжаться на таком основании, и ясно было, что придется или совсем расторгнуть все связи с Франциею, или же признать нового ее монарха. К последнему сердце государя вовсе не лежало. Между тем Англия, Австрия и Пруссия, равно как и все прочие европейские кабинеты, поспешили признать Людовика-Филиппа: он был королем французов на самом деле, и одно лишь поддержание его власти могло противопоставить законную преграду якобинским замыслам той партии, которая возвела его на престол и теперь громко требовала войны. Отделиться от своих союзников и от всей Европы через непризнание Людовика-Филиппа — значило оскорбить все кабинеты и возбудить против себя личную вражду нового короля. Кроме того, Карл X и слабый его сын торжественно отреклись от своих прав на французскую корону и предоставили ее младенцу — герцогу Бордоскому. Поддерживать права последнего, при всей их законности, значило поддерживать какой-то призрак. Франция не хотела этого младенца, а сам он по своим летам и по всем обстоятельствам находился вне возможности чего-либо домогаться. Разрыв с Франциею должен был нанести вред нашей торговле, нарушить общий мир, расторгнуть наш союз с первостепенными державами, и, не быв вынуждаем народною честью, противореча интересам империи, возбудить сильное неудовольствие, тем более что у нас все порицали злополучные декреты Карла X, сделавшиеся причиною парижской революции, а малодушное поведение падшего короля лишало его того сочувствия, которое обыкновенно сопутствует несчастию.
Итак, после долгой внутренней борьбы и гласно заявленного отвращения к новому монарху Франции нашему государю не оставалось ничего иного, как покориться силе обстоятельств и принести личные чувства в жертву сохранения мира и, отчасти, общественному мнению. Император Николай впервые принудил себя действовать вопреки своему убеждению и не без глубокого сокрушения и досады признал Людовика-Филиппа королем французов9.
Мы жили в то время в Царском Селе. Государю, недовольному самим собою, нужно было развлечься, и мы отправились в военные поселения. Весь гренадерский корпус был собран лагерем у Княжева двора. Государь, расположившись в палатке насупротив лагеря, сделал большой парад, а на другой день ученье и маневры. Потом мы поехали по полковым штабам и наконец в Старую Руссу.
Французский поверенный в делах Бургоен сопровождал государя в этой поездке; он не мог довольно надивиться всему, что он видел, в особенности же общему довольству, замеченному им в Старой Руссе и в нескольких многолюдных селениях, через которые мы проезжали.
На возвратном пути мне позволено было заехать в мою эстляндскую мызу Фаль, где проводила летнее время моя семья. Но едва я пробыл там три дня, как прискакал курьер с известием, что государь уехал в Москву, где открылась холера, и велит мне тотчас за ним следовать. Я был в восхищении от героической решимости моего царя и спустя два часа после получения известия уже летел по почтовой дороге. Прибыв в Петербург, я заехал в Царское Село за приказаниями императрицы и поспешил в Москву. А там, приехав вечером, немедленно явился к государю с выражением благодарности моей за память ко мне в минуту столь тяжкую для отеческого его сердца. Он был, как всегда, спокоен и благодушен. Его приезд оживил, но не удивил добрых москвичей, которые среди ужаса таинственной заразы предчувствовали, что их не покинет царь. Когда он появился перед народом, презрев опасность, чтобы пособить ему, — общий энтузиазм достиг крайних пределов и всем казалось, что сама болезнь должна уступить его всемогуществу. Было решено оцепить Москву для охранения от заразы прочих губерний и Петербурга; все исполнилось без затруднений, и покорность народа, одушевленного благодарностию, не знала границ. Холера, однако ж, с каждым днем усиливалась, а с тем вместе увеличивалось и число ее жертв. Лакей, находившийся при собственной комнате государя, умер в несколько часов; женщина, проживавшая во дворце, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно объезжал публичные заведения, презирая опасностию, потому что тогда никто не сомневался в прилипчивости холеры. Вдруг, за обедом во дворце, на который было приглашено несколько особ, он почувствовал себя нехорошо и принужден был выйти из-за стола. Вслед за ним поспешил доктор, столько же испуганный, как и мы все, и хотя через несколько минут он вернулся к нам с приказанием от имени государя не останавливать обеда, однако никто, в смертельной нашей тревоге, уже более не прикасался к кушанью. Вскоре за тем показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить; но между тем его тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К счастию, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее как на другой день все наше беспокойство миновалось.
Десять дней проведены были в неутомимой, беспрерывной деятельности. Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города; отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей; беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях и только устроив и обеспечив все, что могла человеческая предусмотрительность, 7 сентября выехал из своей столицы. Вечером мы приехали в Тверь и остановились во дворце, который некогда был занимаем великою княгинею Екатериною Павловною с супругом ее, принцем Георгием Ольденбургским, во время бытности его тамошним генерал-губернатором. Здесь врач принял нас в особо приготовленной комнате и окурил, согласно с существовавшими тогда правилами, хлором; после чего дворец и маленький его сад оцепили часовыми для совершенного отделения его от города; а нас во исполнение собственной воли государя желавшего дать пример покорности законам, засадили в карантин и разъединили от всего мира. Свиту государеву составляли, кроме меня, граф П. А. Толстой, бывший некогда моим начальником в парижском посольстве, генерал-адъютанты — Храповицкий и Адлерберг, флигель-адъютанты — Кокошкин и Апраксин и доктора — Арендт и Енохин. Всех нас разместили в том же дворце. Утром занимались бумагами, которые ежедневно присылались из Петербурга и Москвы, а потом прогуливались по саду, впрочем, очень худо содержимому. Государь стрелял ворон, я подметал дорожки. За этими забавами следовал прекрасный обед для всего общества вместе, после которого расходились по своим комнатам до вечера, соединявшего опять всех на государевой половине, где играли в карты. Так мы, до возвращения в Царское Село, провели 11 дней в этой тюрьме, хотя очень спокойной и удобной, но тем не менее жестоко нам надоевшей.
Между тем пришло известие о бельгийской революции, изгнавшей из Брюсселя принца Оранского; брат его, принц Фридрих, пытался было снова овладеть Брюсселем, но продержавшись там лишь несколько дней, покинул город и весь край на жертву революции, представлявшей, собственно, одно постыдное и смешное подражание парижской.
Пример был опасен. В Брюсселе, как и в Париже, победа осталась на стороне революции; там, как и тут, законность должна была преклониться перед беспорядком, и монархия перед демократическими идеями. Умы разгорячались, и легкость успеха в этих двух странах не могла не ободрить и не внушить новой отваги людям злонамеренным. Варшава была переполнена такими. Обезьянство французским доктринам, увлекшее слабые польские головы в первую революцию и приведшее Польшу к первому ее разделу, возобновилось и теперь в том же духе и послужило сигналом к восстанию.
Уже за несколько времени перед тем замечались разные проявления революционных замыслов в варшавской Школе подпрапорщиков. Цесаревич, быв неоднократно о том предварен, сначала не давал веры этим изветам, а впоследствии хотя и учредил следственную комиссию, но сия последняя действовала чрезвычайно слабо. Несмотря на подозрительный свой характер, цесаревич не хотел предполагать, чтобы нашлись преступники в числе тех, которых называл своими, а подпрапорщики, помещенные на жительство возле сада его Бельведера, им сформированные, обученные и, так сказать, воспитанные, были для него такими в полном смысле.
25 ноября вечером пришло к государю известие, что 17 числа, вечером же, Варшава сделалась театром кровавых сцен10. Описывалось, как несколько подпрапорщиков ворвались в Бельведерский дворец, изранили президента полиции Любовицкого и убили генерала Жандра, прискакавшего предварить цесаревича о грозящей ему опасности; как цесаревич сам едва успел от них скрыться задним ходом и сесть на лошадь. Только когда русская гвардейская кавалерия поспешила на помощь ему, убийцы бежали из Бельведера; [рассказывалось] как между тем весь город пришел в волнение, и народ, бросившись в арсенал и выломав все двери в нем, захватил все находившиеся там склады оружия. Далее, что 4-й линейный полк, саперный батальон и гвардейская конноартиллерийская батарея, уже заранее подготовленные бунтовщиками, тотчас стали на их сторону, а поспешившие к волновавшимся сборищам для восстановления порядка военный министр граф Гауке, начальник пехоты граф Станислав Потоцкий, генералы — Дементовский, Трембицкий, Брюмер и Новицкий — пали жертвами ярости своих соотчичей; что русские полки Литовский и Волынский и с ними часть польских гвардейских гренадер в польской походной амуниции ждут на площади приказаний цесаревича; что Конно-егерский полк польской гвардии с несколькими ротами армейских гренадер сохранили верность и в ночь присоединились к трем русским кавалерийским полкам, находившимся при цесаревиче, наконец, что весь город открыто бунтует и никаких мер не принято для его усмирения.
Государь тотчас прислал за мною и, когда я явился, дал мне прочесть рапорт цесаревича. Между тем, не теряя ни минуты, он уже успел отдать все нужные приказания. 1-й корпус, под командою П. П. Палена, получил приказание двинуться к границам царства, а барону Розену, начальнику Литовского корпуса, велено взять то направление, какое укажет цесаревич.
На другое утро государь по обыкновению присутствовал при разводе и с окончанием его, став в середину экзерциргауза[176], вызвал к себе генералов и офицеров. Все и из покорности, и из любопытства поспешили столпиться вокруг лошади, на которой он сидел. Тут государь громко и внятно передал подробности печальных варшавских событий и, сообщив об опасности, которой подвергался его брат, и о принятых уже мерах, заключил следующими словами: «В случае нужды, вы, моя гвардия, пойдете наказать изменников и восстановить порядок и оскорбленную честь России. Знаю, что я во всех обстоятельствах могу полагаться на вас!». В продолжение речи государя внимание слушателей все более и более напрягалось, и кружок их вокруг него все становился теснее; но при последних словах все, так сказать, налегли на него; каждый хотел лично выразить ему свою любовь и преданность; все были в слезах, и единодушное «ура!» стоявших в ружье солдат сопровождало государя до выхода его из экзерциргауза. Эта сцена произвела неописуемое впечатление: старые и молодые, генералы и офицеры и даже солдаты, все были глубоко тронуты, и государь при этом случае легко мог удостовериться в питаемом к нему восторженном чувстве.
На следующий день пришло второе донесение цесаревича, в котором он уведомлял, что к нему присоединилась вся русская гвардейская артиллерия, расположенная в окрестностях Варшавы; что прибывшие верными войска стоят биваками близ Бельведера; что, впрочем, город в полном восстании и учреждено временное правительство, главные деятели которого — князь Чарторыжский и профессор Виленского университета Лелевель — в качестве депутатов от народа нагло явились к нему, цесаревичу; наконец, что он их принял и вследствие объяснений с ними разрешил остававшимся при нем частям польской армии возвратиться в Варшаву. Это снисхождение поддержало и скрепило бунт, дав возможность принять в нем участие всей польской армии, большая часть которой еще выжидала, по крайней мере по виду, дальнейших указаний цесаревича. Взамен того депутаты обещали ему со всеми русскими войсками свободный проход до границ царства. Таким образом завершилось начальствование цесаревича в Польше, и окончательно утвердилась безрассудная и столь бедственная для самого края революция. Генерал Хлопицкий был назначен диктатором.
Вследствие нашей слепой веры в дух поляков и в их мнимую благонамеренность и благодарность за благодеяния императора Александра артиллерийские парки в царстве были переполнены запасами, полки имели двойной комплект обмундирования и вооружения; крепость Замоет была богато снабжена орудиями; в польском банке лежали значительные суммы. Не трудно, следственно, было полякам тотчас удвоить свою армию, снабдив ее всем нужным для войны, а нам, таким образом, приходилось сражаться против собственного нашего оружия, вложенного великодушием и благородным доверием в руки лютейших наших врагов.
Приняв все меры к сосредоточению достаточных сил для подавления мятежа, государь решился, однако же, истощить все средства к образумлению своих заблудших подданных без кровопролития. Он отправил состоящего при нем польского флигель-адъютанта Гауке в Варшаву с манифестом, открывавшим нации возможность испросить себе прощение, с письмом к Хлопицкому, которому давал разные повеления касательно участи вдов изменнически убитых генералов, с приказом польской армии собраться в полном составе у Плоцка.
Хлопицкий и некоторые другие лица, сохранявшие еще рассудок, страшась предстоящей борьбы, советовали вступить в переговоры, но партия якобинцев, предводительствуемая Лелевелем, честолюбие Чарторыжского, мечтавшего быть избранным на трон Польши, и толпа безумцев, увлекаемых только личными своими страстями, одержали верх. Повеления и предложения государя были отвергнуты. Единственная уступка, которой мог добиться Хлопицкий, состояла в согласии послать депутацию в Петербург, но не для изъявления покорности и раскаяния, а для настояния об удовлетворении всех домогательств Польши и о присоединении к ней наших литовских губерний. Польский министр финансов князь Любецкий, человек очень умный, видя в этой миссии единственное средство к спасению своей жизни, так искусно умел повести дело, что выбор быть представителем этой депутации пал на него. Он взял себе в товарищи сеймового депутата Езерского.
Когда эти господа явились в Петербург, то монарх, чтобы отстранить всякую мысль, что им была допущена какая-либо депутация от мятежников, не соизволил принять их вместе. Призвав к себе одного Любецкого в качестве своего министра, но и то в присутствии великого князя Михаила Павловича и еще нескольких других свидетелей, он много и очень строго говорил о варшавских мерзостях и не допустил Любецкого произнести ни одного слова касательно его миссии. Мне поручено было переговорить в том же духе с Езерским, которого государь принял несколько дней позже, не официально и при мне. Любецкому он велел остаться в Петербурге, а Езерскому позволил возвратиться в Варшаву, уполномочив его передать там все им слышанное по письменному мною составленному изложению. Это было последним средством, которое государь в великодушии своем хотел еще испытать для избавления мятежных своих подданных от ужасов войны и от наказания за дальнейшее неповиновение. Бумага оканчивалась следующими словами: «Первый пушечный выстрел, сделанный поляками, убьет Польшу».
Напрасно Езерский по прибытии в Варшаву, усиливался изобразить народному собранию все безумие сопротивляться вооруженною рукою могуществу России. Корифеи революции заглушили его благоразумный голос. Решена была война. Вскоре Польша присоединила к сему объявление, что ее царь низложен с престола. Таким образом, сами поляки развязали руки государю. Он мог поступать с ними не как с подданными, а как с врагами, — Хлопицкий, потеряв надежду образумить своих соотечественников, сложил с себя диктаторство, которое было передано князю Радзивилу, человеку бездарному и неопытному в военном деле. Поляков ободряли в их восстании обещания демагогов и надежды на помощь Франции. Либеральные журналы немецкие и английские поощряли и разжигали их своими напыщенными возгласами о свободе и национальной самостоятельности. Галиция и Познань рукоплескали варшавскому движению, как бы предвидя в нем и собственное свое возрождение, а европейские кабинеты улыбались этой новой помехе России на пути возрастающего ее могущества. Соседи же наши, как Австрия, так и Пруссия, еще не видя в событиях Царства Польского близкой опасности для самих себя, не принимали мер, чтобы воспрепятствовать своим польским подданным оказывать содействие, и людьми и деньгами, общей их отчизне.
Цесаревич с оставшимся при нем отрядом русской гвардии возвратился в пределы России и с глубоким сокрушением ожидал, куда государь заблагорассудит его употребить.
Назначенный главнокомандующим действующею армиею граф Дибич деятельно занимался приготовлениями к предстоящей кампании, несмотря на время года столь для нее невыгодное. Ожидавшие нашу армию в самом начале кампании затруднения от снегов и переправ не могли не благоприятствовать неприятелю. Гвардейский корпус под начальством великого князя Михаила Павловича, также выступил в поход. Фельдмаршал оставил Петербург в половине декабря. Армия наша перешла границы империи и вступила в пределы царства 25 января 1831 г. <..>

[Летом 1831 года] в С.-Петербурге вдруг впервые появилась холера.
Государь из Петергофа, где имела пребывание императорская фамилия, тотчас поспешил в столицу для принятия первых мер против этого грозного бича. Он велел устроить больницы во всех главнейших пунктах города; назначил окружных начальников для надзора за ними и для подания пособия неимущим и в особенности осиротелым от болезни; наконец, приказал немедленно вывести кадетские корпуса в Петергоф. После всех этих распоряжений государь сам возвратился в Петергоф и приказал мне явиться к нему на другой день.
Вечером этого дня, на пути уже моем в Петергоф, встретил меня фельдъегерь, который, остановив коляску, подал мне записку от князя Волконского, требовавшего именем государя неотложного моего прибытия. Несколько удивленный сим, так как приезда моего в Петергоф уже и без того ожидали, я, однако же, велел погонять лошадей и вскоре домчался до маленького домика, занимаемого государем. Первые попавшиеся мне лица были два доктора императрицы. Их озабоченный вид крайне меня испугал. Едва я успел на вопрос мой услышать, что императрице сейчас пускали кровь, как вышел государь, весь в слезах, и, схватив меня за руку, увлек в свой кабинет. Здесь, в таком волнении, как мне никогда не случалось его видеть, он передал мне полученное им известие, что брат его, Константин Павлович, — скончался от холеры.
После упомянутого выше сражения под Прагою[177] Константин Павлович стал дуться на Дибича и в одном из припадков своего неудовольствия оставил армию и уехал в Белосток, который, впрочем, должен был вскоре также оставить по случаю вторжения Хлопицкого. Тогда он с супругою своею сперва укрылся в Минске, а потом, при дальнейшем распространении мятежа, переехал в сопровождении каких-нибудь двадцати жандармов и части государева черкесского конвоя в Витебск. Здесь, в раздумье о том, что ему делать, не решаясь отправиться по зову брата в Петербург, чувствуя всю неловкость своего положения, он чувствовал себя самым несчастным человеком. Быв в продолжение нескольких недель русским императором, он не видел теперь, во всем обширном Русском царстве, ни одного угла, где бы мог преклонить голову! Душевное уныние сообщило его телу восприимчивость к холере. Прострадав лишь несколько часов, он скончался 15 июня. Когда я прочел печальные подробности этой внезапной кончины, государь сказал мне, что, желая дать очевидное доказательство живого участия, приемлемого им к положению несчастной вдовы цесаревича, он сейчас отправляет меня к княгине Лович с изъявлением ей своего соболезнования и с приглашением приехать в Петербург при теле ее мужа, которого она не решалась оставить. Чувствуя себя при выезде из города, совершенно здоровым, я вышел из государева кабинета больным. Относя это единственно к печальным ощущениям от неожиданной вести о кончине цесаревича, я пошел в свои комнаты, чтобы распорядиться приготовлениями к предстоящей поездке; но едва успел, кончив их, прилечь, как во мне открылись все признаки холеры. Прибывший в эту минуту из Петербурга врач государев Арендт, прибежав ко мне, испугался при виде перемены в моем лице. После данных им лекарств и горячей ванны, откуда меня вынули без чувств, мне сделалось несколько легче. Тотчас взяты были всевозможные предосторожности для охранения царского жилища от привезенной мною заразы, а в Витебск послали, разумеется, другого. Но государь в ту же еще ночь навестил меня и потом, в течение с лишком трех недель, каждый день удостоивал меня своим посещением и продолжительною беседою, предметы которой представляли, впрочем, обыкновенно мало отрадного. Граф Толстой, командовавший резервною армиею, все еще не мог сладить с Гелгудом и другими шайками, наводнявшими литовские губернии; армия наша в Царстве Польском, измученная холерою, беспрестанными передвижениями и страшными жарами того лета, упала духом. Наконец, холера в Петербурге, возрастая до ужасающих размеров, напугала все классы населения и в особенности простонародье, которое все меры для охранения его здоровья, усиленный полицейский надзор, оцепление города и даже уход за пораженными холерою в больницах, начало считать преднамеренным отравлением. Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа. Напоследок, возбудив сами себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти. Наконец военный генерал-губернатор граф Эссен, показавшийся среди сборища, равномерно не успел восстановить порядка и также должен был укрыться от исступленной толпы. В недоумении, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыл и командовавший в Петербурге гвардейскими войсками граф Васильчиков. После предварительного совещания последний привел на Сенную батальон Семеновского полка с барабанным боем. Это хотя и заставило народ разойтись с площади в боковые улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. На ночь волнение несколько стихло, но все еще город был далек от обыкновенного порядка.
Государь, по донесению о всем происшедшем в Петербурге велев, чтобы к утру все наличные войска были готовы вступить под ружье, а военные власти собрались бы у Елагинского моста, прибыл сам из Петергофа на пароходе «Ижора» в сопровождении князя Меншикова. Быв поражен видом унылых лиц всех начальников, он, по выслушании подробных их рассказов, приказал прежде всего приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, взяв с собою Меншикова, поехал в коляске на Сенную, где лежали еще тела падших накануне и которая была покрыта сплошною массою народа, продолжавшего волноваться и шуметь. Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал; «На колени!». Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом — Я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами». Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». — Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле.
Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную радетельность государя. В тот же день он объехал все части города и все войска, которые из предосторожности от холеры были выведены из казарм и стояли в палатках по разным площадям. Везде он останавливался и обращал по несколько слов начальникам и солдатам: везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие. В тот же день он назначил своих генерал-адъютантов князя Трубецкого и графа Орлова в помощь графу Эссену, распределил между ними многолюднейшие части города и велел составить особую комиссию под моим председательством для следствия и суда над зачинщиками народного буйства и главными в нем участниками. <..>
К вечеру государь возвратился в Петергоф, где из предосторожности приготовлены были в Монплезире для него и сопровождавших его лиц ванны и другое платье. С тех пор он во все продолжение болезни бывал в Петербурге от двух до трех раз в неделю и каждый раз объезжал там улицы и лагери.
Но холера не уменьшалась; весь город был в страхе; несмотря на значительное число вновь устроенных больниц, их становилось мало, священники едва успевали отпевать трупы, умирало до 600 человек в день. Эпидемия похитила у государства и у службы много людей отличных. Инженер-генерал Опперман умер в несколько часов, в твердой уверенности, что его отравили стаканом воды, до того симптомы болезни походили на действие яда. Граф Станислав Потоцкий страдал несколько более. На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи — везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в Царское Село, куда переведены были и кадетские корпуса. Но, за исключением Царского Села, холера распространилась и по всем окрестностям столицы. Народ страдал от препон, которые полагались торговле и промышленности. Правительство должно было работать за всех, подавая руку помощи нуждавшимся, предупреждая беспорядки и заботясь о народном продовольствии.
Наконец, зараза проникла и в новгородские военные поселения. Несмотря на все перемены, внесенные в них императором Николаем, семя общего неудовольствия, взращенное между поселянами коренными основами первоначального их образования и стеснительным управлением Аракчеева, еще продолжало в них корениться11. Прежние обыватели этих мест, оторванные от покоя и независимости сельского состояния и подчиненные строгой дисциплине и трудам военным, покорялись и той, и другим лишь против воли. Введенные в их состав солдаты, скучая однообразием беспрестанной работы и мелочными требованиями, были столь же недовольны своим положением, как и прежние крестьяне. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее пламя беспокойства. Холера и слухи об отраве послужили к тому лишь предлогом. Военные поселяне, возбуждая друг друга, дали волю давнишней своей ненависти к начальству и бросились с яростию на офицеров и врачей. Все округи огласились общим воплем, требовавшим смерти офицеров и отравителей; всякий, кто не мог спастись от них скорым бегством, был беспощадно убиваем, и одно только поселение 1-го Карабинерного полка не приняло никакого участия в этих зверских кровопролитиях. Резервные батальоны тех полков, которые так мужественно дрались в Польше, равнодушно смотрели на совершавшиеся в их глазах неистовства, и хотя не уклонялись прямо от повиновения, но очень вяло исполняли приказания своих начальников. Уже люди злонамеренные начинали являться для направления этого гнусного восстания, уже эмиссары старались возбудить окрестных помещичьих крестьян против их владельцев. В Старой Руссе народ бросился на помещение полиции, умертвил городничего, нанес жестокие побои прочим полицейским чиновникам, разбил питейные дома и в торжестве бегал по опустелым улицам. Генералы собрали батальоны, но не отваживались идти на бунтовщиков в опасении, что приказания их останутся неисполненными. Все, что еще оставалось на стороне законной власти, было погружено в уныние и бездействовало.
Но, среди произведенных бесчинств, поселяне сами испугались всего ими совершенного и решились послать депутацию к государю. Некоторые из числа их поверенных были остановлены за станцию до Царского Села, другие прошли прямо в Петербург. Государь пожелал видеть этих людей и приказал графу Орлову привести их в Ижору12, куда взял и меня с собою. Когда они предстали перед его величеством, то он велел всем стать на колени, строго изобразил им всю гнусность их поступков и всю тягость заслуженного ими наказания. — «Ступайте домой, — заключил он, — и скажите вашим, что я пришлю моего генерал-адъютанта Орлова, чтобы произвести строжайшее разыскание и принять над вами начальство. Смотрите же, слушаться его».
Орлов вслед за тем поехал в поселения. Его твердость, присутствие духа и значение, которое давала ему присылка от высочайшего имени, ободрили начальников и утвердили повиновение в колебавшихся солдатах.
Но государь хотел сам все лично видеть и потушить в его начале бунт, угрожавший самыми опасными последствиями. Он отправился в поселения совершенно один, оставя императрицу в последнем периоде ее беременности и в смертельном беспокойстве по случаю этой отважной поездки. Постоянный раб своих царственных обязанностей, государь исполнял то, что считал своим долгом, ничто, лично до него относившееся, не в силах было остановить его.
Он приехал прямо в округ военных поселений и предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лиц ему не было видно; все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда13. Повторив сказанное их депутатам, государь приказал вывести из рядов главных виновных и предать их немедленно военному суду. Все было исполнено с слепою покор-ностию. Одному батальону, еще более других осквернившему себя злодеяниями и также лежавшему лицом к земле, государь тут же велел выйти из экзерциргауза и идти немедленно, в полном его составе, в Петербург, где людей разместят по крепостям, подвергнут суду и выключат из списков. Весь батальон поднялся, повернулся направо и пошел в величайшем порядке к месту своего назначения. Ни один солдат не отважился даже попросить позволения проститься с семьею или взять что-нибудь из своего имущества.
Потом государь обратился к начальникам, отдал им приказания о составе военно-судных комиссий и о дальнейших распоряжениях для восстановления порядка. Старорусские жители также хотели просить себе помилования, но государь, наиболее против них раздраженный, отозвался, что его ноги не будет в их преступном городе и что их разберет также военный суд.
Между тем обнаружившиеся на деле пагубные последствия существования военных поселений, почти у ворот столицы, и глубоко укоренившегося в поселениях неудовольствия к своему положению не могли не обратить на себя особенного внимания. Явилась необходимость изменить начала устройства поселений и уничтожить этот дух братства и совокупных интересов, который из двенадцати гренадерских полков составлял как бы отдельную и притом вооруженную общину, разъединенную и от армии, и от народа. Но как после случившегося надлежало избегать малейшей уступки, то ко всем переменам было приступлено уже позже и притом более в виде наказания. Один 1-й Карабинерный полк в награду за свое поведение остался на прежнем своем положении; во всех прочих велено детей поселян, причислявшихся прежде к своим полкам, распределять без разбора по полкам армейским; убыль в гренадерских полках пополнить рекрутами из всех губерний; отделить солдат от поселян, оставляя первых только на жительстве у последних. Впоследствии помещения двух гренадерских полков были заняты двумя гвардейскими кавалерийскими полками, квартировавшими прежде в Варшаве, а помещение третьего отведено под кадетский корпус.
Из этой поездки, составлявшей столь блестящую страницу в царствовании императора Николая, он успел возвратиться ко времени разрешения августейшей своей супруги. Бог обрадовал его рождением сына, Николая. После всех испытанных напастей это радостное событие было первым светлым проблеском и как бы началом новой, лучшей эпохи в его жизни. В прошедшем все было омрачено печалями и бедствиями, над будущим висела, казалось, такая же черная туча. Война в Польше, бунт в Западных губерниях, страшная смертность в столицах, мятеж на Сенной и в военных поселениях — все это мало обещало хорошего. И вдруг все изменилось: с каждым курьером стали приходить, одна за другою, лишь добрые вести.
Донесение о блестящем и кровопролитном занятии Варшавы фельдмаршалом Паскевичем было прислано с флигель-адъютантом князем Суворовым, который застал государя в Царском Селе. За два дня до того получены были от фельдмаршала его приказ и диспозиция для штурма Варшавы, и легко представить себе, с каким нетерпением ожидались дальнейшие известия, в каком беспокойстве провели эти двое суток те, которым было известно настоящее. Окружавшая Царское Село цепь14 остановила Суворова. Государь сам к нему выехал и привез его в торжестве во дворец. Как всегда, первым движением великого нашего монарха было возблагодарить Бога. В несколько минут дворец наполнился людьми, и все были вне себя от радости.

<..> Хотя близкая связь с Францией обещала парализовать виды английского министерства, враждебного нашим интересам и вообще монархическим началам, однако император Николай, питая естественное отвращение к хищнику законного трона Бурбонов, вежливо отклонил все вкрадчивые его предложения. Это не остановило Людовика-Филиппа в достижении его планов. Он прислал в Петербург маршала Мортье, поручив ему всемерно стараться приобрести благорасположение императора и установить между обоими монархами сношения менее прежних холодные. Мортье был принят со всем почетом, приличествовавшим старому и храброму воину, тридцать лет сражавшемуся мужественно под знаменами республики и Наполеона. Государь почтил его своим доверием и приобрел взаимно всю приязнь престарелого маршала — но в политическом отношении дела остались как были, и в разговорах своих с Мортье государь избегал даже произносить когда-либо имя короля французов.
Англия прислала также своего посла в Петербург, но совсем с другой целью, — именно с тем, чтобы еще более охладить отношения между Россией и Францией, утвержденные в продолжение двух веков взаимными интересами, торговлею и обоюдною симпатиею сих наций. Лорд Грей выбрал для этой миссии своего зятя, лорда Дургама, отчаянного либерала, человека заносчивого, желчного и врага всех самодержавных правительств, в особенности же русского. Английское министерство хотело употребить этого сварливого и ненавидевшего нас посла орудием для истолкования по-своему опасности, грозящей конституционной Европе со стороны России, чтобы оправдать через сие перед английской нацией те жертвы, которых намеревалось требовать от нее (т. е. от английской нации) для вооружения и, может быть, уже и для нападения на императора Николая.
С такими неприязненными намерениями Дургам приехал в Кронштадт на линейном корабле, чтобы обозреть наши морские силы, которых возрождение пугало Великобританию, и изыскать средства к возможному их сокрушению. В самую минуту прибытия английского корабля в Кронштадт туда случайно приехал государь на пароходе «Ижора», и наша эскадра, по несколько раз в год выходившая из этого порта и снова в него возвращавшаяся, производила морские маневры. Государь, сидя в шлюпке, на которую сошел с парохода, одною рукою правил рулем, а другою придерживал у себя на коленях шестилетнего своего сына, генерал-адмирала русского флота Константина Николаевича, и таким образом объезжал суда. В этом виде английский посол и экипаж его корабля впервые увидели монарха Севера, — которого их газеты изображали недоступным тираном, — окруженного офицерами в сюртуках и фуражках. Эта простота, это отсутствие всякого этикета, это личное приготовление царственного младенца к будущему его поприщу на самых первых порах поразили лорда Дургама, воображавшего себе лицо русского самодержца не иначе как среди пышного двора и бдительных телохранителей; но удивление его еще более возросло, когда подплыл к его кораблю флигель-адъютант, приглашавший его от имени государя на «Ижору», как он есть, в том костюме и без всяких церемониальных приготовлений. По прибытии посла на царский пароход государь принял его с тем радушием и тою прирожденною ему искренностию, которые отстраняли всякую принужденность и тотчас вселяли доверие. Введя Дургама в свою каюту, он без всяких предисловий и фраз тотчас вступил с ним в пространный и задушевный разговор о цели его миссии, о делах Европы, о началах, руководствующих прямодушную политику России, и о личном своем желании оставаться в добром и искреннем согласии с Англией, ибо, хотя министры ее могут временно следовать тому или другому направлению, но постоянные народные интересы и опыт прошедшего ясно указывают на пользу и необходимость дружественных сношений между обеими державами. Дургам вышел из этой аудиенции в совершенном изумлении и с иным совсем понятием о государе. Едва бросив якорь у берегов России, он познакомился с ее монархом, услышал от него лично то, что мог бы желать услышать от министра иностранных дел, узнал такие вещи, которые в других государствах сделались бы ему известными разве лишь после долгих трудов и поисков, и с самой первой минуты стал в такие близкие и доверчивые отношения к главе империи, какие для самых искусных дипломатов бывают большею частью плодом долголетних соприкосновений. Человек умный и благородный, лорд Дургам тотчас понял императора Николая, перестал сомневаться в правоте его намерений и правдивости его слов и, польщенный успехом столь быстрым и столь новым в летописях дипломатии, сделался самым ревностным поклонником того монарха, в котором предубеждение и либеральный взгляд на вещи и лица заставляли его дотоле так грубо ошибаться. Все время миссии лорда Дургама было для него рядом самых приятных ощущений и сопровождалось добрым согласием. А донесения его, в которых его личность не позволяла никому подозревать пристрастия в пользу самодержавного императора, образумили лондонский кабинет и рассеяли его прежние ложные предубеждения. Английский посол уже никогда более не изменял составленное им мнение о государе и, уезжая, чувствовал то же удивление и доверенность, которые были плодом этого первого свидания. <..>

Рассказ инженер-полковника Панаева

<..> Покуда служили панихиду, приехал фельдъегерь из города с приказанием от графа Орлова, что государь император в 2 часа будет в округе и для того чтоб я собрал поселян в экзерциргаузе[178]. Так как было уже около полудня и поселяне были все собраны, то я приказал им следовать в штаб прямо и выстроиться в манеже. Тут поселяне пришли мне сказать, что у них нет хлеба и соли чем встретить государя, а как испечь теперь уже некогда, то не взять ли круглых кренделей да сотового меду? Я утвердил их предположение и приказал выбрать от себя депутатов, кои встретили бы государя императора со мною у коляски и, стоя на коленях, просили бы прощения. Для чего они нарядили 6 человек. Стоявшим в манеже поселянам во фронте я приказал: как только увидим государя, снявши шапки, стать всем на колени. Младшему священнику отцу Гавриилу — растворить двери в церкви в полном облачении со крестом и святой водой; царские двери в алтарь растворить и вынести на аналое в экзерциргауз Евангелие и знамя военных поселян.
Я полагал, что государь император прикажет их привести к присяге, для того приказал на аналое положить и форму оной.
Около 2 часов государь император с графом Орловым прибыл в штаб императора Австрийского полка; я встретил его величество у решетки между церковью и госпиталем, подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт о состоянии округа и, увидев, что 8 человек показаны в командировке (до исключения так показывались убитые[179]), сказал мне: «Это в дальней!» — потом вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: «Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду!» Потом увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: «Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу!». Вошед в экзерциргауз и взглянув на стоящих поселян, коим майор Баллаш скомандовал: «Шапки долой!», прошел в церковь; я следовал за ним. Священник встретил с крестом и с кропилом. Государь приложился ко кресту и был окроплен святою водою и изволил следовать в алтарь, где и начал говорить со священником насчет нравственного положения поселян; священник замялся, и государь обратился ко мне; войдя в алтарь, я доложил, что по мнению моему искреннего раскаяния в них нет, но действует суеверие и страх, что еще сегодня преосвященный был здесь и служил панихиду об убиенных, но они проводили его с ропотом. Государь, выходя из церкви, сказал священнику: «Служите».
Не будучи приготовлен к сему приказанию и не имея при себе церковнослужителя или певчих, священник начал прямо: «Господу помолимся» — и сам запел: «Господи помилуй! о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем Николае Павловиче Господу помолимся!». В это время певчий из военных поселян, стоявший во фронте на коленях, вдруг вскочил с коленей, побежал к священнику и на бегу начал петь: «Господи помилуй».
После окончания всей эктиньи[180] государь приказал мне командовать: «Накройся, вставай, справа и слева кругом заходи!». Потом приказал еще вздвоить ряды и начал им говорить: «Как смели вы восстать против меня?!». И когда поселяне отвечали, что они против него не восставали, то государь сказал им: «Вы убили своих начальников, Богом и мною над вами поставленных, это все равно, что вы подняли руку свою на меня!». Потом говорил он, что это болезнь, посланная Господом за наши грехи, что и сам он потерял брата от этой болезни, а потому надо с кротостию переносить волю Господню, и увидев одного унтер-офицера с Анненским крестом и двумя медалями, подозвал к себе, как равно и всех кавалеров, тут бывших, обращаясь к ним, сказал: «Вас ли я вижу? И вы живы все?». Анненский кавалер, которого государь первого подозвал, отвечал: «Слава Богу, ваше величество, Бог помиловал!». Но государь сказал ему и прочим кавалерам: «Молчи и не срами Бога! вы, кавалеры, должны были все лечь тут и не допустить истреблять ваших начальников!». Потом, обратясь ко мне, изволил сказать так, чтоб все слышали: «А ты с ними не шути и при первом ослушании выведи и тут же расстреляй на месте!». Потом начал говорить, чтоб выдали виновных, но поселяне молчали.
Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: «А что братцы? — полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?».
Услышав эти слова, я обмер от страха, и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: «Раскаиваетесь ли вы?» — и когда они начали кричать: «Раскаиваемся!» — то государь отломил кусок кренделя и изволил скушать, сказав: «Ну вот я ем ваш хлеб и соль, конечно я могу вас простить, но как Бог вас простит!?».
Потом приказал мне командовать: «Налево кругом» — и выстроить фронт; и когда они обращены были лицом к государю, то он благодарил меня и г[оспод] офицеров, бывших во фронте; но так как не все офицеры того стоили, то я остановил государя и сказал ему, что не все стоят его благодарности и о достойных подал ему список, который у меня припасен был; причем доложил ему, что я именем его одного унтер-офицера произвел в прапорщики. Государь спросил «За что? и когда?» — я доложил, что за предложение пробиться, с 30 человеками, на штыках со знаменем и денежным ящиком в город. Его величество, подозвав к себе Перекопаева, поцеловал его и утвердил.
После, вышед из экзерциргауза, [государь] поехал на гауптвахту, где поздоровался с поселянами, стоявшими на часах с косами вместо ружей, ибо резервный баталион я сменил по приказанию графа Орлова, чтоб приготовить к выступлению в Новгород. Там на гауптвахте я представил арестантов, кои не послушались выпускавших их военных поселян. Государь благодарил их, и после они оставлены были без наказания.
От гауптвахты государь поехал в Новгород; приехав туда, был в церкви св. Николая Качанова.
По отбытии государя из округа, я отслужил с поселянами благодарственный молебен и распустил их по домам, а сам поехал в Новгород, где еще раз видел государя.
На другой день государь делал смотр всем резервным баталионам в Новгороде и приказал отправить их в Гатчину. В ночи на 27-е число государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.

Воспоминания о современной истории
П.-Ш.-А. Бургоэн

<..> Проходя через дежурную залу, я видел на всех лицах генералов какое-то уныние. Не знаю, соболезновали ли они о происшедшей в Париже революции или сообразовались только с расположением духа императора1.
Когда я вошел к императору, он сделал несколько шагов ко мне навстречу и сказал:
— Ну, что? Не всё ли мы предвидели? Теперь все осуществилось. <..> С Парижем прерваны все сообщения: это значит, что инсурекция[181] торжествует. Какое ужасное несчастие!
Я присоединил свои соболезнования к опасениям императора, и через несколько минут он меня спросил:
— Что из этого будет? Что вы думаете об этом событии? Я хочу знать ваше мнение. <..>
— Увы, государь, очень трудно предугадать. Париж взбунтовался — вот все, что мы теперь знаем. <..>
— Что будет, если Карл X будет низвергнут? кого возведут на его место? или у вас будет республика?
— Об этом, кажется, и не думают, — отвечал я.
<..> Хотя и очень слабо, но император еще надеялся на торжество или, по крайней мере, на продолжительное сопротивление королевской партии, как в Париже, так и по оставлении взбунтовавшейся столицы. По крайней мере, он думал, что весь дипломатический корпус последует за Карлом X.
— Будем надеяться, — сказал мне в заключение император, — что по крайней мере монархический элемент будет спасен.
Желание видеть монархический принцип сохраненным при этой буре было несколько раз выражено императором, но без обозначения в точности — каким образом. Между прочим он произнес и имя Орлеанского дома, но столь же мало остановился на нем, как и на других гипотезах. Он прежде всего ставил герцога Ангулемского, потом герцога Бордоского; но все эти предположения, все вопросы о лицах обсуждаемы были как бы мимоходом и непоследовательно при быстром и коротком разговоре. <..>
<..> На другой же день возвращения императора Николая из Финляндии ко мне приехал военный министр граф Чернышев и открыл разговор таким образом:
— Любезный друг, император знает, что мы очень дружны с вами, а потому полагал, что сообщение, которое он прислал меня объявить вам, будет для вас не так неприятно, быв узнано вами через меня, нежели через кого-либо другого. Вы, конечно, знаете, до какой степени его величество недоволен нынешними происшествиями во Франции. Его непоколебимые правила не позволяют ему признавать совершившихся фактов. Следственно, решено, что вам пришлют паспорты, потому что всякое сношение с Франциею будет прервано.
На это сообщение отвечал я так:
— Благодарю вас, любезный друг, за дружеские выражения, сопровождающие то сообщение, которое вы на себя приняли. Я должен, однако же, отвечать моему другу, что мы, слава Богу, никогда не нуждались в согласии иностранцев на наши дела. А потому я должен объявить вам тоже самым дружественным образом, что если дипломатические сношения действительно будут прерваны, как вы говорите, то я узнаю об этом от министра иностранных дел его величества. В вас я вижу друга, с которым я всегда с удовольствием разговаривал; но с военным министром у меня нет никакого дела. Я постараюсь как можно скорее видеться не только с князем Ливеном, но и с самим императором.
— О! я вам этого не советую, — возразил граф Чернышев.
— Напротив того, очень могу себе вообразить, но это меня не остановит. Мы еще с месяц тому назад вместе оплакивали приготовлявшиеся тогда события; вместе будем соболезновать о том, что случилось, чего мы опасались и что почти предвидели. Что же касается до будущего, то это другое дело. Для пользы Европы и даже самой России нужно, чтоб император меня выслушал, и его величество меня выслушает.
— Предупреждаю вас, что вы встретите императора в большом волнении.
— Может быть; но он всегда был ко мне очень милостив, и я, может быть, успокою его величество, потому что сердце его всегда было доступно хорошим чувствам.
Когда граф Чернышев уехал от меня, то я тотчас же отправился к князю Ливену, который в отсутствие графа Нессельроде управлял Министерством иностранных дел.
Граф Нессельроде был тогда на карлсбадских водах, но при первом же известии об июльской революции спешил возвратиться. Впрочем, князь Ливен был тоже человек самый опытный, умеренный и миролюбивый.
Он встретил меня очень благосклонно, и я сказал ему:
— Я сейчас получил от графа Чернышева словесное сообщение, которое более удивило меня, нежели обеспокоило. Я полагаю, что военный министр, пользуясь отсутствием графа Нессельроде, захотел действовать вместо вас. Он мне объявил, что с Франциею прекращены дипломатические сношения. Я ему просто ответил, что не могу принять подобного сообщения, и только вас одних, князь, признаю законным органом политических намерений императора.
— Вы совершенно правы, — отвечал князь Ливен. — Ничто еще не заставляет думать, чтоб император решился на этот разрыв. Вы, конечно, знаете, с какой точки зрения он смотрит на парижские происшествия; что же касается до решения его, оно еще неизвестно, и когда пройдет первая минута, то мы еще надеемся успокоить его.
— Я узнал, — прибавил я, — что несколько французских кораблей, прибывших в Кронштадт под трехцветным флагом и, между прочим, купеческое судно «Фюльгор», не были впущены в гавань. Я формально протестую против этого недопущения, которое уже составляет важный факт, могущий возбудить воинственный жар французской военной партии, которая теперь очень сильна в Париже.
— Мера эта принята была в первую минуту, — отвечал министр, — но я надеюсь, что она тотчас же будет отменена. Я, с моей стороны, не одобрил ее; но вы знаете, у нас есть очень деятельная и нетерпеливая партия войны.
— Это до меня не касается, — возразил я, — но для прекращения подобных мер я желаю иметь аудиенцию у государя императора, чтоб доложить его величеству о необходимости более умеренных мер.
— Я сам чрезвычайно желал бы, чтоб вы поскорее могли видеться с его величеством, и потому сейчас пошлю курьера с просьбою, чтоб он сегодня же вас принял.
Действительно, князь немедленно отправил курьера на Елагин остров, где тогда находился император, и я вскоре по возвращении к себе домой получил приглашение явиться к его величеству. Час аудиенции был назначен в 11 часов вечера: император был так занят многочисленными работами, что должен был принять меня так поздно.
Я долго и добросовестно обдумывал свое положение; но понял, что решимость моя необходима. Я ни на одну минуту не думал воспользоваться личными милостями ко мне императора, чтоб, зная живость его первых впечатлений, возбудить еще более гнев его против революции.
Но Россия была важным звеном всякой коалиции против Франции, и я должен был употребить все возможное, чтобы отвратить от моего отечества подобную грозу. Я не мог ни уехать из С.-Петербурга, ни оставаться нейтральным и бездейственным, предоставя свободное поле страстям, волновавшимся вокруг императора. Патриотическое чувство говорило мне, что негативное положение и отсутствие всякого с моей стороны действия было бы явным подстреканием против нового порядка вещей во Франции. Я подумал, что, может быть, император и не решится тотчас же на объявление войны, но допустит действия или объявления словесные, письменные или печатные, которые оскорбят Францию и произведут совершенный разрыв, а потом продолжительную, кровопролитную и разорительную войну. Следственно, мой долг требует употребить все возможное, чтоб отвратить это неучастие от Франции и от человечества.
Еще за несколько дней перед тем граф Ланжерон имел поручение от императора сделать мне сообщение, которым я живейшим образом был тронут.
— Передайте вашему другу, — сказал император, — что если его принципы не позволяют ему служить новому правительству, то я ему предлагаю убежище в своих владениях и беру на себя его карьеру.
Я просил графа Ланжерона сказать его величеству, что от всей души благодарю его за этот новый знак великой ко мне милости; но что я никогда не думаю оставлять Францию, а притом, несмотря на всю важность событий, надеюсь, что европейский мир не будет нарушен.
В это же время ко мне прибыл курьер из Парижа, от министра иностранных дел нового короля Луи-Филиппа, маршала Журдана, и из депеши его я мог понять только то, что Франция хочет преобразоваться и сбросить с себя иго зависимости, возложенное на нее трактатами 1815 года; что она, однако же, ни на кого нападать не будет, но, в случае нападения на нее, будет защищаться всеми силами нации.
С искренними чувствами почтительности и благодарности, но вместе с тем и твердости я отправился на Елагин остров. Император принял меня в небольшой комнате перед своею спальнею. Он был в длинном военном сюртуке, который ему обыкновенно служил шлафроком. Наш разговор был шумен и продолжался час три четверти.
Когда я вошел, то император встретил меня почти у двери, посадил меня подле себя и мрачным голосом произнес фразу, которая подтвердила мне все, что говорил военный министр о его чувствах и намерениях.
— Ну что, имеете ли вы какие-нибудь известия от вашего правительства и от господина наместника королевства, потому что вы знаете уже, конечно, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кроме законной власти короля.
На эту фразу я отвечал самым почтительным образом:
— Признаюсь, я изумлен, что ваше величество с такой точки зрения смотрите на этот вопрос, который уже безвозвратно решен Франциею и который она обязана будет защищать всеми силами.
Император в это время встал, чтоб ходить по комнате, и я последовал за ним. Он остановился у стола, находившегося налево в глубине комнаты, и сказал мне громким голосом:
— Да, это мой образ мыслей! Принцип законности — вот мое руководство во всех обстоятельствах.
Пройдя еще раз по комнате и возвратясь к столу, император сказал:
— Никогда, никогда я не признаю нынешнего порядка вещей во Франции.
Я видел, что очень трудно было возражать на эту энергическую манифестацию, но однако же решился сказать:
— Государь, в наше время нельзя произносить слова «никогда». События увлекают самые упорные сопротивления.
— Никогда! — повторил император с тем же жаром, — никогда я не откажусь от своих принципов, потому что с честью торговаться нельзя.
— Я знаю, — отвечал я, — что слово вашего величества свято и что когда вы принимаете на себя какое-нибудь обязательство, то оно составляет для вас неизменный закон. Вот почему я бы желал, я бы смел умолять вас не связывать себя в будущем слишком поспешными заявлениями.
Что я предвидел, то и случилось.
Император в начале своего разговора хотел выразить свое неудовольствие против событий, совершившихся в Париже; это неудовольствие было выражено со всею живостию его характера; но я понимал, что он меня не за этим только призвал, а хотел выслушать и мои объяснения. Он не мог, конечно, изменить ни своим чувствам, ни принципам; но он сам находился в довольно затруднительном положении. Он уже выслушивал несколько дней сряду самые противоречащие советы. Может быть, он сам несколько клонился к мнению воинственной партии, но охотно выслушивал и миролюбивые советы. В этом расположении ума он молча прошелся еще несколько раз по комнате и потом гораздо более смягченным голосом сказал мне:
— Пойдемте, сядемте и поговоримте спокойно, — сказал он и указал мне на противостоящий стул. Я повиновался, сел против него и сказал:
— Ваше величество выразили свое мнение так чисто и ясно, что я смею просить позволения сделать то же.
— Хорошо; я готов выслушать все; вы скажете мне все, что у вас на сердце: я для этого вас и призвал. Мы здесь теперь не для того, чтоб говорить друг другу любезности.
— Позвольте же мне, ваше величество, представить вам откровенно картину событий, которые произойдут, если вы исполните меры, о которых мне говорил сегодня граф Чернышёв.
— Я вас слушаю.
— Картина эта очень проста. Ваше величество усмотрите, как последствия связаны одно с другим. Положим, что я буду приглашен оставить Петербург. Уезжая, я отправлю вперед курьера с донесением о моей высылке и о недопущении нашего флага в ваши гавани. Неужели ваше величество думаете, что после этого известия Франция останется спокойною? Конечно, в тот же самый день и ваш посланник будет выслан, в который меня отсюда вышлют. Что тогда будет? Ваше величество знаете положение графа Поццо-ди-Борго в Париже. Как по своим личным качествам, так и по могуществу государя, которого он имеет честь представлять, он составляет там средоточие всего дипломатического корпуса. Все европейские сотоварищи его съезжаются к нему на совет. Я не знаю: сделали ли они это в минуту отъезда Карла X, за которым должны бы были последовать; но если весь этот дипломатический корпус разъедется, то какое впечатление произведет это на Францию? Вы знаете, как она быстро решается и действует. Ваша прежняя коалиция не испугает нас, и мы постараемся предупредить ее. У нас меньше будет материальных сил, но мы имеем на своей стороне нравственную, разрушительную силу, и мы должны будем броситься на Европу прежде, нежели она успеет приготовиться. Вот, государь, постепенная цепь событий, или вот, по крайней мере, с какой точки зрения должно смотреть на них.
— Я еще не знаю, на что решусь, — отвечал император, — но нельзя же нам и одобрить все то, что у вас сделалось.
— Тем лучше, ваше величество, если вы не решились еще. При столь важных обстоятельствах это доказывает высокую вашу премудрость, мы все должны в подобные минуты удвоить наше благоразумие и спокойствие. Что бы было, если б я сам не подавил в сердце своем первоначального впечатления, когда сегодня поутру ваш военный министр объявил мне такое решительное сообщение? Что, если б я принял его буквально к сведению и уехал, или, по крайней мере, тотчас же послал бы курьера в Париж с объявлением об этом? Но мне кажется, я исполнил свой долг, желая прежде всего видеть ваше величество, потому что вы один здесь повелитель.
— Вы хорошо сделали, что потребовали свидания со мною. Нам непременно нужно было поговорить.
— Ваше величество очень милостивы, но к чему послужит и это свидание, если вы не перемените своих намерений? Если я выйду из этого кабинета, не убедив вас к сохранению мира, то произойдет война, более обширная и кровопролитная, нежели все прежние войны революции и империи. Сочтите, ваше величество, сколько миллионов людей погубили те войны. Нынешняя будет еще ожесточеннее, и смею напомнить, что в пролитии этой крови ответственность перед Богом и потомством падет на нас.
Это воззвание к религиозным чувствам императора произвело свое действие. Он поднял глаза к небу и сказал:
— Душевно желал бы, чтоб подобная ответственность ни на кого не пала, в особенности на меня.
— А между тем, государь, нельзя уклониться от нее. Она составляет естественное следствие вашего высокого звания на земле. Я смел только напомнить вам о всей важности этой минуты и последующего вашего решения.
— Повторяю вам, — возразил император, — что я еще не решился, потому что ни с кем из моих соседей и союзников не мог еще объясниться. Но я выскажу им весь образ моих мыслей. Граф Орлов объявит это в Вене, а вчера я уже писал к принцу Оранскому. Мы вам не объявим войны, но и не признаем нового порядка вещей у вас до тех пор, покуда не произойдет между нами общего согласия.
— Разве ваше величество думаете созвать конгресс?
— Нет, тут не будет конгресса, а мы дружески сообщим друг другу свои мысли.
— Покуда это совершится, смею ли умолять ваше величество, чтоб вы не обнародовали никаких деклараций или не производили демонстраций, которые бы оскорбили или обеспокоили Францию.
— Но будучи недоволен вашею революциею, я не могу скрывать своего мнения, — возразил император.
— Ваше величество помните, конечно, последний наш разговор в Аничковском дворце. Тогда все было еще в неизвестности, и мы разбирали множество предположений и догадок. Тогда нельзя было ничего предугадать. Фатализм революции руководствовал исступленным народом. Я видел только Францию на краю бездны и вместе со всеми благоразумными людьми нашей нации искал только руки, которая бы спасла ее от несчастия. Чувства мои не изменились, государь. Я с тем же соболезнованием и теперь смотрю на меры, погубившие короля Карла X; с тою же благодарностию вспоминаю о храбрых гвардейских гренадерах, которые не могли защитить его.
— Повторяю вам, любезный друг, — сказал император, — и обещаю ни в чем не торопиться. Что же касается до личного своего мнения, то я его всегда выскажу. Будьте уверены, что мы вам не объявим войны, но я с союзниками своими должен сперва условиться, как нам действовать в отношении Франции.
— Ваше величество не объявите нам войны; но разве Франция может довольствоваться холодными и оскорбительными сношениями? Вы не хотите войны; но как между правительствами, так и между частными людьми сперва начинается с холодности, потом дело доходит до взаимных жалоб и упреков, а там начинается и война.
— Мы будем действовать благоразумно, — возразил император, — но надеюсь, что все будем действовать заодно.
Не знаю, было ли что говорено о коалиции против Июльской монархии в аудиенциях, которые император давал посланникам прочих европейских держав, но я должен отдать полную справедливость императору Николаю, что и посреди личного неудовольствия его, и посреди всех затруднительностей положения он искренно желал сохранения мира и спасения Франции. В продолжение этого разговора я мимоходом намекнул, что если Россия будет против нас так враждебна, то нам надобно будет обратиться к Англии.
— Между мною и ею большая разница, — с живостью сказал император, — даже посреди всех событий, которые мне не нравятся, я не переставал интересоваться судьбами Франции. Во все эти дни меня занимала мысль, что Англия, завидуя новому вашему завоеванию в Алжирии, воспользуется вашим затруднительным положением и захочет оспаривать у вас это прекрасное приобретение. Что же касается до Австрии, она боится только за Италию. Ваша новая революция, может быть, усиливает эту боязнь, но вообще все, что с вами случится неприятного, вовсе не печалит ее. Мы же, напротив того, радуемся, когда Франция преуспевает в силе и благоденствии.
— Ваше величество совершенно правы, сохраняя к нам подобные чувства, потому что и мы взаимно их разделяем к России. Вы видели нас в Турции, и видели там других европейцев. Мы за вами последовали до Адрианопольского трактата, и для меня лично эта турецкая медаль на груди моей служит мне самым приятным воспоминанием о союзе Франции с Россиею. Были там и австрийские офицеры; но вы видели, как газеты их старались ослаблять ваши победы и предсказывали вам несчастия. Да, ваше величество! пруссаки и французы были единственными вашими союзниками.
Я с жаром произнес эти слова, и они тронули императора; он ласково протянул мне руку, и разговор наш принял гораздо спокойнейший характер; император снова подтвердил, что он желает только пользы Франции. Ободренный этими словами, я сказал:
— Если, несмотря на все события, ваше величество интересуетесь еще судьбами Франции, то докажите ей свое благосклонное расположение в этом новом кризисе и не увеличивайте ее затруднительного положения.
— Во мне нет никакой вражды против Франции: это знает Бог; но я ненавижу принципы, которые вводят вас в заблуждения. Вы говорите мне о нападении с моей стороны; но ведь оно может произойти и с вашей.
— Будьте уверены, государь, что этого не будет, если только с нами будут обращаться, как мы имеем право ожидать этого, по национальной нашей независимости и достоинству. Внутренние наши перемены ни до кого не касаются: пусть же никто и не мешается в них. Если же ваши союзные государи захотят возобновить противу нас свою коалицию, то тогда мы будем принуждены обратиться к союзу с народами.
При этом слове государь сделал движение неудовольствия, и я для успокоения его поспешил прибавить:
— Слова мои, ваше величество, относятся к предположению, которое, как вы сами изволили сказать, не осуществится. Мы не будем делать пропаганды, потому что нам не нужно будет сражаться противу коалиции. Притом же, то, что я вам сказал, повторят и те французы, которых вы уважаете: Ла-Фероне и Мортемар.
— Да! я знаю, — сказал император, — что вы выражаете мнение умеренной партии; знаю, что Ла-Фероне и Мортемар мне то же бы сказали.
— Да, ваше величество! каковы бы ни были наши личные принципы, но мы все, французы, ужасаемся иноземного вторжения, и все от мала до велика пойдем защищать Францию, забыв все свои партии.
Император внимательно и спокойно слушал меня. Он уже успокоился и вместе со мной начал рассматривать важнейшие пункты новой конституции, которая должна была заменить хартию 1814-го. Он с своей точки зрения критиковал многие пункты, и разговор наш превратился в теоретическую диссертацию и заключился словами столь же благородными и прекрасными, как все прежние.
Наконец, император встал, и я должен был откланяться. Он еще стоя поговорил со мною несколько минут, но на лице его не видно уже было ни малейшего неудовольствия, и я решился сказать ему:
— Прежде наступления всех этих печальных событий ваше величество были так милостивы, что пригласили меня сопутствовать вам в путешествии при осмотре военных поселений на берегах Волхова и новгородского гренадерского корпуса. Смею надеяться, что это приглашение все еще существует.
При этом неожиданном вопросе император посмотрел на меня с улыбкою, на минуту задумался и отвечал:
— Хорошо, я согласен, слово мое неизменно, вы поедете со мною, но это, конечно, очень многих удивит.
Император обнял меня; дела мои были совершенно поправлены, и я отправился обратно в С.-Петербург.
Корабли с трехцветными флагами были впущены в Кронштадт. <..>

Дневник
А. В. Никитенко

1826
<..>Июнь 17. <..> Выходя из крепости, я взглянул на решетчатые окна тюрем. И там те же могилы! Бедные страдальцы! Ах, если бы и вы умели, как те, другие, находить удовольствие в самодовольстве: ведь оно способно скрасить самый ад, имея в него доступ. Ваши счеты с сердцем, конечно, могут дать вам полное удовлетворение, но счеты с разумом, пожалуй, дадут в итоге горький осадок недовольства и сомнений. И праведник, если хочет действовать, должен быть мудр, ибо праведник без мудрости — бессильное дитя… <..>
<..> Восстановление классической учености в России — мера важная. Мы будем изучать древних, писать на них комментарии, подражать им — и творческий самостоятельный дух наш мало-помалу притупится: мы научимся повиноваться, чтобы не сказать — рабствовать…
Нынешний государь знает науку царствовать. Говорят, он неутомим в трудах, все сам рассматривает, во все вникает. Он прост в образе жизни. Его строгость к другим в связи со строгостью к самому себе; это, конечно, редкость в государях самодержавных. Ему недостает, однако, главного, а именно людей, которые могли бы быть ему настоящими помощниками. У нас есть придворные, но нет министров; есть люди деловые, но нет людей с умом самостоятельным и душою возвышенною. Один Сперанский.
Вот любопытный анекдот о нынешнем государе. В одну из его прогулок перед ним падает на колени человек и просит у него правосудия на одного какого-то богатого помещика, который занял у него восемь тысяч рублей, составлявших все его достояние, и теперь их ему не отдает. Между тем проситель и семейство его крайне нуждаются.
— Есть у тебя нужные документы? — спросил государь.
— Есть, ваше величество, вексель — и вот он.
Император, удостоверясь в законности документа, приказал отнести оный к маклеру и потребовать, чтобы тот сделал на нем надпись о передаче оного Николаю Павловичу Романову.
Проситель сделал по приказанию, но маклер принял его за сумасшедшего и отправил к генерал-губернатору. Последнему тем временем уже приказано было выдать заимодавцу всю сумму с процентами, что и было им тут же исполнено. Государь, получив вексель, протестовал его и на третий день тоже получил всю сумму с процентами. Тогда он призвал к себе должника, сделал ему строгий выговор, а начальству внушение, чтобы оно впредь не допускало подобных послаблений и не менее скоро удовлетворяло законные требования его подданных, как и его собственные.
Правосудие государя должно поднять у нас кредит, а уменьшение акцизов и пошлин развяжет руки промышленности — и торговля процветет. Система финансов у нас еще не так запутана; нужны простые меры, чтобы возбудить движение и жизнь в оцепеневших членах нашего государственного тела. Ах, если бы он придумал средство скинуть цепи с десяти миллионов рабов! Как оживилась бы деятельность народа! Сколько рук, ныне устремленных только на то, чтобы услуживать тунеядцам, обратилось бы к трудам общеполезным! В одном доме графа [Д. Н.] Шереметева живет до четырех сот человек, существование которых проявляется только в том, что они едят, пьют и спят спокойным сном на счет класса производящего.

12. Слышно о больших преобразованиях по университету и о таких, между прочим, которые подвергнут учащихся большим стеснениям и по духу, и по форме. Юношество более всего недовольно первыми. Я употребляю все мое влияние на товарищей, чтобы сдерживать в них порывы негодования. Нынче кто благороден и неблагоразумен — тот гибнет.
Неужели, в самом деле, хотят создать для нас материальную логику, то есть навязать нашему уму самые предметы мышления и заставить называть черное белым и белое черным потому только, что у нас извращенный порядок вещей. Можно заставить не говорить известным образом и об известных предметах — и это уже много, но не мыслить!.. Между тем, именно это и хотят сделать, забывая, что если насилие и полагает преграды исполнению вечных законов человеческого развития, то только временно: варвар и раб отживают свое урочное время, человечество же всегда существует…
1827
Апрель 5. Попечитель получил экземпляр нового устава учебных заведений, составленный комитетом, учрежденным для преобразования оных. Он дал мне его для просмотра с просьбою сделать на него замечания. Последние, вместе с его собственными, должны составить мнение, которое он от себя подаст в комитет.
Устав касается приходских и народных училищ, гимназий и гимназийских пансионов. Меня поразил дух сего устава. Намерение разлить в России просвещение в низших классах столь решительно и выражено в столь сильных мерах, что даже, кажется, переступлены границы благоразумной постепенности. Открытие Ланкастерских школ[182], по одной на каждый или на два прихода, должно с быстротою молнии подвинуть вперед народный дух. Учреждение при гимназиях пансионов является новым и действительным способом к образованию у нас среднего класса. Все это подготовляет важный переворот.
Что сделается с рабством? Попечитель решительно осуждает сей план всеобщего просвещения: он чувствует как патриот, но заблуждается как аристократ. Мне кажется, самое главное: снять оковы с шестнадцати миллионов сограждан, и весь вопрос в том — должно ли просвещение уничтожить рабство, или свобода предшествовать просвещению? То есть: самим ли гражданам предстоит сбросить с себя оковы или получить свободу из рук правительства? От первого избави Боже! Но оно неизбежно, если правительство будет только просвещать народ, не ослабляя уз его по мере пробуждения в нем самосознания. Надо, следовательно, чтобы меры просвещения шли об руку с новым гражданским уложением. В противном случае это было бы то же, что, пересаживая растение, вырвать его из старой почвы, не приготовив для него предварительно новой: пока вы станете приготовлять ее, обнаженный корень растения может захиреть и испортиться…
1828
Март 16. Сегодня столице объявлено о заключении мира с персами: шестьдесят четыре миллиона рублей и провинции Нахичеванская и Эриванская — вот для России плоды окончившейся войны. Миллион рублей и титул графа Эриванского пожалованы генералу Паскевичу. Производивший мирные переговоры Обрезков тоже получил триста тысяч рублей, чин тайного советника и орден. Щедрые награды! Государь, говорят, очень обрадован сим событием. Награждая участников в нем, он хочет показать, что милости у него всегда так же готовы, как и кары.
Итак, и без того обширные владения России увеличились еще лоскутком земли. Политики утверждают, что это приобретение полезно потому, что будет служить защитою нашим границам. Мне же кажется, что оно только является новым доказательством перед Европою того, что мы не дадим себя в обиду, но она в этом и без того уже перестала сомневаться. Не захотим же мы, в самом деле, отнять у англичан Индию. Для этого, во всяком случае, недостаточно еще ослабить персов. Да и к тому же еще вопрос: мы ли восторжествовали бы над англичанами превосходством наших физических сил, или они над нами своею политикою и образованием?

Апрель 5. Каждый почти день из Петербурга отправляется часть гвардии в Турцию. Государь со всеми генералами и дипломатическим корпусом провожает солдат до заставы.
Итак, роковой час ударил для Турции. Спросите в Петербурге всех, начиная от поденщика до первого государственного человека, что думают они о предстоящей войне? — «А то, — ответят они вам, — что Турция погибла!». Столь уверены ныне русские в своем могуществе.
Турция, может быть, и не погибнет, судя по политике Англии и т. д. Но то неоспоримо, кажется, что в войне с Россией она не найдет для себя ничего, кроме поражений и стыда. Доверие к твердости государя очень сильно в народе.
Говорят, император объявил Европе, что в предстоящей войне не будет искать завоеваний, но что накажет Турцию за оскорбление, которое та нанесла ему и России в своем первом гатти-шерифе[183]. Англия заметно беспокоится. Рассказывают, что она присылала нашему двору запрос: какое употребление сделает Россия из побед своих в Турции? На это ей ничего не отвечали. И что отвечать? Она не верит тому, чтобы Николай действовал бескорыстно; она не понимает, что ему нужна слава, а не владения, — а в наш век еще только один род славы удивляет — это слава великодушия.

26. Государь уехал в армию. Если война начнется, то это для того, чтобы усилить могущество России и озарить славою царствование Николая. Но какой порядок вещей будет плодом сего? Будет борьба, борьба кровавая, за первое место в ряду царств вселенной — борьба между новым Римом и новым Карфагеном, т. е. между Россией и Англией. На чью сторону склонятся весы судьбы? Англия могущественна, Россия могущественна и юна.

Декабрь 1. <..> Рассказывали мне, между прочим, вчера еще новую черту характера государя. Некто Беклешов, служа в одном из гвардейских полков под начальством Николая Павловича, тогда еще великого князя, навлек на себя его неудовольствие, вследствие чего должен был подать в отставку. Ныне он обратился к императору с письмом, в котором просил опять принять его на службу. Государь милостиво отнесся к письму и приказал передать Беклешову через Бенкендорфа:
— Я забываю то, чем мне досаждают другие. Скажите Беклешову, чтобы он просил у меня должности, какую сам считает для себя приличною.
1830
Сентябрь 5. Ужасная болезнь, холера-морбус, в прошедшем месяце свирепствовала в Астрахани, оттуда двинулась в Саратов, Тамбов, Пензу и ныне посетила Вологду, как доносит о том местное начальство министру внутренних дел. В столице сильно беспокоятся. Болезнь сия, в самом деле, всего опаснее в большом городе; здесь настоящая ее жатва, а, может быть, и колыбель. При том климат петербургский и без того, особенно осенью, порождает много болезней.
Между тем как на севере Европы растет и развивается чудовище, готовое поглотить массу человеческих жертв, на западе и юге свирепствуют болезни политические. Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями. В три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X. Пример Франции пробудил от сна южную часть Нидерландов. В Брюсселе происходили кровавые схватки. В Испании также умы волнуются. В Португалии начинают скучать жестокостями дон-Мигуэля.
Что у нас говорят о сих событиях? У нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много.

Октябрь 31. Вот стихи, напечатанные в последнем номере «Литературной газеты»:
France, dis-moi leurs noms! Je n'en vois point paraitre
Sur ce funebre monument:
Ils ont vaincu si promptement,
Que tu fus libre avant de les connaitre[184].


По поводу сих стихов мы сегодня получили от Бенкендорфа бумагу с строгим требованием уведомить его: как цензор осмелился пропустить сии стихи и кто дал их издателю для напечатания? Ответы заготовлены уже. Подобные происшествия часто случаются в нашей цензуре.
1831
Январь 16. <..> Барон [А. А.] Дельвиг умер после четырехдневной болезни. Новое доказательство ничтожества человеческого. Ему было 33 года. Он был, кажется, крепкого, цветущего здоровья. Я не так давно с ним познакомился и был им очарован. О нем все сожалеют, как о человеке благородном.
28. Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который за помещение в «Литературной газете» четверостишия Казимира Делавиня назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним.
За сим и «Литературную газету» запрещено было ему издавать. Это поразило человека благородного и чувствительного и ускорило развитие болезни, которая, может быть, давно в нем зрела.

Февраль 16. Был в театре на представлении комедии Грибоедова «Горе от ума». Некто остро и справедливо заметил, что в этой пьесе осталось одно только горе: столь искажена она роковым ножом бенкендорфовской литературной управы. Игра артистов также нехороша. Многие, не исключая и Каратыгина-большого, вовсе не понимают характеров и положений, созданных остроумным и гениальным Грибоедовым.
Эту пьесу играют каждую неделю. Театральная дирекция, говорят, выручает от нее кучу денег. Все места всегда бывают заняты и уже в два часа накануне представления нельзя достать билета ни в ложи, ни в кресла.

Июнь 19. Наконец, холера, со всеми своими ужасами, явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности.
Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности.

20. <..> В столице мало докторов и теперь их трудно достать.
В городе недовольны распоряжениями правительства; государь уехал из столицы. Члены Государственного совета тоже почти все разъехались. На генерал-губернатора мало надеются. Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу. В каждой части города назначены попечители, но плохо выбранные, из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем, туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. д. Кричат против немцев, лекарей и поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении: оно не принимает никаких мер к успокоению умов.

21. На Сенной площади произошло смятение. Народ остановил карету, в которой везли больных в лазарет, разбил ее, а их освободил. Народ явно угрожает бунтом; кричит, что здесь не Москва, что он даст себя знать лучше, чем там, немцам, лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо. <..>

22. В час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт. Одевшись наскоро, я уже не застал своего генерала: он вместе с Блудовым пошел на место смятения. Я прошел до Фонтанки. Там спокойно. Только повсюду маленькие кучки народу. Уныние и страх на всех лицах. Генерал вернулся и сказал, что войска и артиллерия держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких лекарей.

23. Три больницы разорены народом до основания. Возле моей квартиры чернь остановила сегодня карету с больными и разнесла ее в щепы.
— Что вы там делаете? — спросил я у одного мужика, который с торжеством возвращался с поля битвы.
— Ничего, — отвечал он, — народ немного пошумел. Да не попался нам в руки лекарь, успел, проклятый, убежать.
— А что же бы вы с ним сделали?
— Узнал бы он нас! Не бери в лазарет здоровых вместо больных! Впрочем, ему таки досталось камнями по затылку, будет долго помнить нас.
Завтра Иванов день; его-то чернь назначила, как говорят, для решительного дела.
Полиция, рассказывают, схватила несколько поляков, которые подстрекали народ к бунту. Они были переодеты в мужицкое платье и давали народу деньги.
Государь приехал. Он явился народу на Сенной площади. Нельзя добиться толку от вестовщиков; одни пересказывают слова государя так, другие иначе.

Переписка А. С. Пушкина

Пушкин – В. А. Жуковскому
[Вторая половина января 1826 г. Михайловское]
Я не писал к тебе, во-первых, потому, что мне было не до себя, во-втор[ых], за неимением верного случая. Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел — но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же кроме полиции и правительства не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно (NB: оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость). Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение [будет] зависеть от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.
Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.
В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым.
Я был масон в Кишиневской] ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.
Я, наконец, был в связи с большею частию нынешних заговорщиков.
Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.
Письмо это не благоразумно конечно, но должно же доверять иногда и счастию. Прости, будь счастлив, это покамест первое мое желание.
Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину] и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: в[аше] величество], если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться?
Говорят, ты написал стихи на смерть Алекс [андра] — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему — никто более тебя не имел права сказать: глас лиры — глас народа. Следственно], я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба.
Пушкин – П. А. Плетнёву
[Около 20 января 1826 г. Михайловское]
<..> Что делается у вас в П. Б.[185]? Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. — Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую. — Кстати: не может ли Ж[уковский] узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я 6 лет нахожусь в опале, а что ни говори — мне всего 26. Покойный император] в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? — если уже никак нельзя мне показаться в П. Б. — а?
Прости, душа, скучно, мочи нет.
Пушкин – А. А. Дельвигу
[Около 15 февраля 1826 г. Михайловское]
<..> Никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и конечно, это ни от кого, кроме Его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.
С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские] трагики: но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя.

20 февраля [1826 г. Михайловское]
<..> Очень благодарен за твои известия, радуюсь, что Тевтон Кюхля не был Славянин — а охмелел в чужом пиру[186]. Поведение вел[икого] кн[язя] Михаила в отношении к нему очень благородно. Но что Ив. Пущин? Мне сказывали, что 20-го, т. е сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно. Правительство может пренебречь ожесточением некоторых обличенных…
Пушкин – В. А. Жуковскому
7 марта 1826 г. Михайловское
Поручая себя ходатайству Вашего дружества, вкратце излагаю здесь историю моей опалы. В 1824 году явное недоброжелательство графа Воронцова принудило меня подать в отставку. Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего немедленного лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному государю императору не угодно было принять оного в уважение. Его величество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания.
Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости.
Пушкин – императору Николаю&nbsp;I
[Между 11 и 27 мая 1826 г.]
Всемилостивейший Государь!
В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.
Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою.
Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.
Всемилостивейший Государь, Вашего Императорского Величества верноподданный
Александр Пушкин

Обязательство Пушкина: Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.
10-го класса, Александр Пушкин
11 мая 1826.
Пушкин – Н. М. Языкову
[9 ноября 1826 г. Михайловское]
<..> Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом «Годунова» тиснем. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
29 ноября 1826 г. Псков
Милостивый государь
Александр Христофорович,
Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего превосходительства и которым был я тронут до глубины сердца. Конечно, никто живее меня не чувствует милость и великодушие Государя Императора, так же как снисходительную благосклонность Вашего превосходительства.
Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую Волю Государя), то поставлю за долг препроводить ее Вашему превосходительству, в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить ее глазам Императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить Ваше превосходительство оный мне возвратить.
Мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного среди огромных его забот; я роздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей; прошу от Вашего превосходительства разрешение сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре. <..>

3 января 1827 г. Москва
Милостивый государь,
Александр Христофорович
С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о Всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь Император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.
Пушкин – М. П. Погодину
31 августа [1827 г.] Михайловское
Победа, победа! «Фауста» царь пропустил, кроме двух стихов: да модная болезнь, она Недавно вам подарена. Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи! Покажите ему это письмо, и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Плетнёв доставит вам сцену с копией отношения Бенкендорфа. Если московская] цензура все-таки будет упрямиться, то напишите мне, а я опять буду беспокоить Государя Императора всеподданнейшей просьбою и жалобами на неуважение Высочайшей] Его Воли. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
[5 марта 1828 г. Петербург]
Милостивый государь,
Александр Христофорович
Позвольте мне принести Вашему превосходительству чувствительную мою благодарность за письмо, которое удостоился я получить.
Снисходительное одобрение Государя Императора есть лестнейшая для меня награда, и почитаю за счастие обязанность мою следовать высочайшему Его соизволению.
С чувством глубочайшего почитания и сердечной преданности, честь имею быть
Милостивый государь
Вашего превосходительства покорнейший слуга
Александр Пушкин.

5 марта 1828. С. П. Б.
Осмеливаюсь беспокоить Вас покорнейшею просьбою: лично узнать от Вашего Превосходительства будущее мое назначение.
Помета рукою А. Х. Бенкендорфа, карандашом: Пригласить его ко мне послезавтра в воскресенье в 4-м часу.

18 апреля [1828 г. Петербург]
Милостивый государь,
Александр Христофорович
По приказанию Вашего превосходительства являлся я сегодня к Вам, дабы узнать решительно свое назначение, но меня не хотели пустить и позволить мне дожидаться.
Извините, Ваше превосходительство, если вновь осмеливаюсь Вам докучать, но судьба моя в Ваших руках и Ваша неизменная снисходительность ободряет мою нескромность.
С истинным, глубочайшим почтением и сердечной преданностию честь имею быть
Вашего превосходительства
Милостивый государь покорнейшим слугою, Александр Пушкин.
Рукою Бенкендорфа, карандашом: Ему и Вяземскому написать порознь, что Государь весьма хорошо принял их желание быть полезными службою, что в армию не может их взять, ибо все места заняты, и отказывается всякий день желающим следовать за армией, но что Государь их не забудет, и при первой возможности употребит их таланты.

21 апреля 1828 г. Петербург
Милостивый государь
Александр Христофорович
Искренне сожалея, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение Государя Императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство. Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от Государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное благодеяние.
Пользуюсь сим последним случаем, дабы испросить от Вашего превосходительства подтверждения данного мне Вами на словах позволения: вновь издать раз уже напечатанные стихотворения мои. <..>
А. Х. Бенкендорф – Пушкину
14 октября 1829 г. <Петербург>
Милостивый государь Александр Сергеевич! Государь император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, Высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие.
Я же с своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие. В ожидании отзыва Вашего для доклада его императорскому величеству, имею честь быть с истинным почтением и преданностию, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга Л. Бенкендорф.
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
10 ноября 1829 г. СПб.
Генерал!
С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что Его Величество был недоволен моим путешествием в Арзрум.
Снисходительная и неограниченная доброта Вашего превосходительства и участие, которое Вы ко мне всегда выказывали, заставляют меня с доверчивостью еще раз прибегнуть к Вам и откровенно изъясниться. — Приехав на Кавказ, не мог я устоять против желания повидать своего брата, который служит в Нижегородском драгунском полку, и с которым я находился в разлуке в продолжение 5 лет. Я полагал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав туда, я уже не застал армию. Я написал письмо Н. Раевскому, другу детства, чтобы он выхлопотал для меня разрешение прибыть в лагерь. Я приехал туда в самый день перехода через Саганлу. Раз я уже был там, я счел неудобным избегать принять участие в делах, которые должны были там произойти — и таким образом я находился в походе полусолдатом, полупутешественником. Чувствую, насколько мое положение было фальшиво, а поведение — опрометчиво, но, по крайней мере, все это было только опрометчивостью. Мысль, что поступок мой можно объяснить каким-либо другим побуждением, была бы для меня невыносима.
Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому обязан всем, кому готов принести в жертву самое свое существование, — и это не фраза. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
7 января 1830 г. [Петербург]
Генерал! Явившись к Вашему превосходительству и не имев счастья застать Вас, беру на себя смелость обратиться к вам с просьбою, которую Вы разрешили Вам изложить. Пока я еще и не женат и не зачислен на службу, я бы желал совершить путешествие — либо во Францию, либо в Италию. В случае же, если бы это не было мне разрешено, я бы просил милостивого дозволения посетить Китай вместе с посольством, которое туда вскоре отправляется. Осмелюсь ли еще Вас обеспокоить? В мое отсутствие г[осподин] Жуковский хотел напечатать мою трагедию, но не получил на то формального разрешения. Так как я не имею состояния, то мне было бы стеснительно лишаться суммы тысяч в 15 рублей, которые может мне принести моя трагедия, и мне было бы грустно отказаться от обнародования сочинения, которое я долго обдумывал и которым наиболее доволен. <..>.
А. Х. Бенкендорф – Пушкину
17 марта 1830 г. Петербург.
<..> К крайнему моему удивлению услышал я, по возвращении моем в Петербург, что Вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей Вашей поездке. Поступок сей принуждает меня Вас просить о уведомлении меня, какие причины могли Вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, Вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительны, чтобы извинить оный, но я вменяю себе в обязанность Вас предупредить, что все неприятности, коим Вы можете подвергнуться, должны Вами быть приписаны собственному Вашему поведению. <..>
Пушкин – Бенкендорфу
21 марта 1830 г. Москва.
Милостивый государь
Александр Христофорович!
В 1826 году получил я от Государя Императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего Высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиною невольного моего проступка: поездки в Арзрум, за которую имел я несчастие заслужить неудовольствие начальства.
В Москву [я] намеревался приехать еще в начале зимы, и, встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего Высокопревосходительства, что намерен я делать, имел я счастие о том Вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: vous etes toujours sur les grands chemins[187].
Надеюсь, что поведение мое не подало Правительству повода быть мною недовольным. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
6 апреля 1830 г. Москва
Генерал!
С крайним смущением обращаюсь я к Власти в обстоятельствах чисто личных, но положение мое и участие, которое Вам угодно было выказывать ко мне до настоящего времени, обязывают меня к этому. — Мне предстоит женитьба на м[адемуазе]ль Гончаровой, которую Вы, вероятно, видели в Москве: я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне при этом сделаны: мое имущественное состояние и положение мое по отношению к правительству. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря Его Величеству, который дал мне способы жить честно своим трудом. Что же касается моего положения, то я не мог скрыть, что оно фальшиво и сомнительно. Я исключен из службы в 1824 году, — и это пятно остается на мне. Выйдя из лицея в 1817 году с чином 10 класса, я так и не получил двух чинов, которые следовали мне по праву: начальники мои не представляли меня, а я сам не позаботился о том, чтобы им о сем напомнить. Ныне, несмотря на все мое доброе желание, мне было бы тягостно вновь поступить на службу. Место совершенно подчиненное, каковое позволяет мне занять мой чин, не может быть для меня подходящим. Оно отвлекло бы меня от моих литературных занятий, которые дают мне средства к жизни, и доставило бы мне лишь бесцельные и бесполезные хлопоты. Итак, мне не должно об этом новее и думать. Г[оспо]жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастие быть на дурном счету у Императора. Мое счастие зависит от одного благосклонного слова того, к кому привязанность и благодарность моя теперь чистосердечны и безграничны.
Еще об одной милости.
В 1826 году я привез в Москву свою трагедию «Годунов», написанную во время моей ссылки. Она была послана Вам в том виде, в каком Вы ее видели, лишь для моего оправдания. Император, удостоив ее прочтения, сделал мне несколько замечаний о местах, чересчур свободных, и я должен сознаться, что Его Величество был как нельзя более прав. Внимание его обратили на себя также еще два-три места, так как в них можно было усмотреть намеки на обстоятельства, в то время еще слишком недавние. Перечитывая их теперь, я сомневаюсь, чтобы их можно было истолковать в этом смысле. Все смуты похожи одна на другую, и драматический писатель не может нести ответственность за слова, какие он влагает в уста личностей исторических. Он должен заставить их говорить в соответствии с известным их характером. Следовательно, надлежит обращать внимание только на дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, какое оно должно произвести. Моя трагедия есть произведение добросовестное, и я не могу, по совести, исключить из нее то, что мне представляется существенным. Умоляю Его Величество простить мне ту свободу, с какою я осмеливаюсь ему противоречить: я хорошо сознаю, что эти возражения поэта могут показаться смешными; но до настоящего времени я постоянно отказывался от всех предложений книгопродавцев; я считал за счастье молчаливо приносить эту жертву воле Его Величества. В настоящее же время обстоятельства заставляют меня спешить, и я умоляю Его Величество развязать мне руки и дозволить напечатать мою трагедию в том виде, как я считаю нужным.
Еще раз — мне страшно совестно, что я так долго занимал Вас собою. Но Ваша снисходительность меня избаловала, и хотя я не сделал ничего, чтобы заслужить благодеяния Императора, однако я надеюсь и не перестаю всегда верить в него. <..>
А. Х. Бенкендорф – Пушкину
28 апреля 1830 г. Петербург
<..> Что же касается до Вашего личного положения по отношению к правительству, то я могу только повторить то, что я говорил Вам уже столько раз: я нахожу, что оно вполне согласуется с Вашими интересами; в нем не может быть ничего ни фальшивого, ни сомнительного, если, конечно, Вы сами не захотите сделать его таковым. Его величество император с истинно отеческим благоволением к Вам соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не как шефу жандармов, но как человеку, которому он изволит оказывать доверие, — наблюдать за Вами и руководить Вас советами. Никогда никакая полиция не получала приказания следить за Вами. Советы, которые я время от времени давал Вам как друг, могли быть Вам только полезны, и я надеюсь, что Вы убедитесь в этом со временем еще больше. Какие же теневые стороны можно найти в Вашем положении в этом отношении? Уполномочиваю Вас, м[илостивый] г[осударь], показывать это письмо всем, кому Вы сочтете нужным показать его. Что же касается Вашей трагедии «Годунов», то его величество разрешает Вам напечатать ее под личною Вашею ответственностью. <..>
Пушкин – Е. М. Хитрово
[19–24 мая 1830 г. Москва]
<..> С Вашей стороны очень любезно, что Вы принимаете участие в моем положении по отношению к хозяину1. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и к «бумагам» («les boumagui»), как говорит граф Ланжерон. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? <..>
Пушкин – П. А. Вяземскому
5 ноября [1830 г. Болдино]
Каков государь! Молодец! того и гляди что наших каторжников простит — дай Бог ему здоровье!2
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
[18 января 1831 г. Москва]
Милостивый Государь
Александр Христофорович
С чувством глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв государя императора о моей исторической драме. Писаный в минувшее царствование, «Борис Годунов» обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание.
Позвольте мне благодарить усердно и Ваше Высокопревосходительство как голос Высочайшего благоволения и как человека, принимавшего всегда во мне столь снисходительное участие. <..>
Пушкин – Е. М. Хитрово
[Начало февраля 1831 г. Москва]
<..> Последний манифест императора удивительно прекрасен3. По-видимому, Европа останется только зрительницей наших действий. Великий принцип возникает из недр революций 1830 года: принцип невмешательства, который заместит принцип легитимизма, поруганный от одного конца Европы до другого; не такова была система Канинга4. Итак, г[осподи]н Мортемар в Петербурге, а в Вашем обществе еще один любезный и исторический человек; как мне досадно, что я еще не там, и как я пресыщен Москвой и ее татарским ничтожеством. Вы говорите мне об успехе «Бориса Годунова»; по правде, я не могу этому верить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его. Это было в 1825 году — и понадобилась смерть Александра, неожиданное благоволение ко мне нынешнего императора, его великодушие, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия могла выйти в свет. <..>
Пушкин – П. А. Осиповой
[29 июня 1831 г. Царское Село]
<..> Времена чрезвычайно печальные. Эпидемия сильно опустошает Петербург. Народ возмущался несколько раз. Распространились нелепые слухи: утверждали, будто доктора отравляют жителей. Чернь в ярости умертвила двух из них. Государь явился среди бунтовщиков. Мне пишут: «Государь говорил с народом — чернь слушала на коленях — тишина — один царский голос, как звон святой, раздавался на площади». За мужественною храбростью и уменьем говорить у него дело не станет; на этот раз мятеж был усмирен; но после того беспорядки возобновились. <..>
Пушкин – П. В. Нащокину
[21 июля 1831 г. Царское Село]
<..> Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщики[188], и Зубков с Павловым явятся ко мне с распростертыми объятиями[189]. <..>
Пушкин – П. А. Плетнёву
/22 июля 1831 г. Царское Село]
<..> Царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: Puisqu'il est marie et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite[190]. Ей-богу, он очень co мною мил. <..>
Пушкин – П. А. Вяземскому
[31 августа 1831 г. Царское Село]
Твое замечание о Мизинце Булгарина не пропадет; обещаюсь тебя насмешить; но нам покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородском] поселен[ии] со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, износильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
[Вторая половина октября 1831 г. Петербург]
Милостивый государь
Александр Христофорович,
Осмеливаюсь беспокоить Ваше Высокопревосходительство покорнейшею просьбою о дозволении издать особою книгою стихотворения мои, напечатанные уже в течение трех последних лет.
В 1829 году Ваше Высокопревосходительство изволили мне сообщить, что Государю Императору угодно было впредь положиться на меня в издании моих сочинений. Высочайшая доверенность налагает на меня обязанность быть к самому себе строжайшим цензором, и после того было бы для меня нескромностию вновь подвергать мои сочинения собственному рассмотрению Его Императорского Величества. Но позвольте мне надеяться, что Ваше высокопревосходительство, по всегдашней ко мне благосклонности, удостоите меня предварительного разрешения.
С глубочайшим почтением, благодарностию и совершенной преданностию, честь имею быть, милостивый государь,
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга
Александр Пушкин
Помета карандашом, рукою А. Н. Мордвинова: Что ему писано — насчет трагедии, а насчет прочих, хотя госуд[арь] и уверен, но прошу присылать ко мне.
А. Х. Бенкендорф – Пушкину
7 февраля 1832 г. Петербург
Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год Альманахе под названием «Северные цветы» некоторые стихотворения его, и между прочим «Анчар, древо яда», без предварительного испрошения на печатание оных высочайшего соизволения. <..>
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
[7-го февраля 1832 г. Петербург]
Милостивый Государь
Александр Христофорович,
Ваше Высокопревосходительство изволили требовать от меня объяснения, каким образом стихотворение мое, «Древо яда», было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения Государя Императора: спешу ответствовать на запрос Вашего Высокопревосходительства.
Я всегда твердо был уверен, что Высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоин, не лишает меня и права, данного Государем всем Его подданным: печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания ни мне, ни цензуре. Даже я, совестясь беспокоить поминутно Его Величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в Вас более снисходительности, нежели в ней.
Имея необходимость объяснить лично Вашему Высокопревосходительству некоторые затруднения, осмеливаюсь просить Вас назначить час, когда мне можно будет явиться.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию, честь имею быть, милостивый государь.
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга
Александр Пушкин
С. Пб.
Помета карандашом, рукою А. Н. Мордвинова', в среду в 11 часов к ген[ералу Бенкендорфу]
Пушкин – А. Х. Бенкендорфу
[24-го февраля 1832 г. Петербург]
Милостивый Государь
Александр Христофорович,
С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его Императорским Величеством. Драгоценный знак Царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностию.
Ободренный благосклонностию Вашего Высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Ермитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого».
По приказанию Вашего Высокопревосходительства препровождаю к Вам одно стихотворение, данное мною в альманах и пропущенное уже цензурою. Я остановил печатание оного до разрешения Вашего Высокопревосходительства.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, Милостивый Государь,
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга
Александр Пушкин

Дневник
А. С. Пушкин

1831
26-го июля. Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших там беспокойств. Несколько офицеров и лекарей убито бунтовщиками. Их депутаты пришли в Ижору с повинной головою и с распискою одного из офицеров, которого пред смертию принудили бунтовщики письменно показать, будто бы он и лекаря отравливали людей. Государь говорил с депутатами мятежников, послал их назад, приказал во всем слушаться графа Орлова, посланного в поселения при первом известии о бунте, и обещал сам к ним приехать. «Тогда я вас прощу», — сказал он им. Кажется, все усмирено, а если нет еще, то все усмирится присутствием государя.
Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу как [к] обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя. Россия имеет 12 000 верст в ширину; государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж.

Назар Иванович Рыбников, мануфактур-советник и кавалер
[Н. Ф. Ржовская]

В С.-Петербурге, в бытность мою, Рыбникова, 13 мая 1833 г. е[го] и[мператорское] в[еличество] всемилостивейший государь император Николай Павлович по случаю выставки российских произведений изволил назначить в Зимнем дворце царский обеденный стол на 500 кувертов[191], к которому были приглашены по билетам, по высочайшему повелению, в три часа, а как все собрались в концертную залу, где стояла водка и закуска, то желающие пили водку и закусывали; потом к столу были первые прошены московские фабриканты, за ними — с. — петербургские заводчики из дворянского сословия и из иностранцев; потом все высшие чины: председатель Государственного совета, его светл[ость] Кочубей, министры, генерал-адъютанты, посланники дворов и все военные и статские первоклассные особы, члены Мануфактурного и Коммерческого советов и комитета выставки и с. — петербургское первых двух гильдий купечество; всем были назначены свои места, а что более удивило — по назначению самого императора, в том столе, где сам государь с государыней и весь императорский двор намерены кушать, назначены восемь персон сидеть за тем же столом, а именно: по левую руку императора: 1) мануфактур-советник, суконный фабрикант Иван Назаров Рыбников; 2) мануфактур-советник Гаврила Никитин Урусов; 3) мануфактур-советник Павел Назаров Рагожин; 4) с. — петербургский градской глава Кукушкин; 5) мануфактур-советник Иван Михайлов Кандрашов; 6) московский первой гильдии купец, суконный фабрикант Илья Семёнов Бабкин; 7) с. — петербургский первой гильдии купец, мануфактур-советник, сахарный заводчик и кавалер[192] Прокопий Иванович Пономарёв; 8) заводчик химических произведений, московский первой гильдии купец и член Коммерческого банка Василий Логинович Лепёшкин.
Пришла та минута, [про]шествовали в ту Георгиевскую залу, где был накрыт стол. Государь и императрица рядом, ручка с ручкою; за ними наследник престола — цесаревич, великий князь Александр Николаевич, а за ним великие княжны, рядом, Мария и Ольга Николаевны, а за ними великий князь, е[го] императорское] выс[очест]во Михаил Павлович.
И как скоро император и императрица изволили подойти к двери, то все их величеству присутствующие кланялись, на что сам император и императрица изволили кланяться, а потом обошел стол до половины и поперек стола изволил сесть государь император, против самой двери, откуда изволили взойти, а напротив его изволила сесть государыня императрица; тоже в половине стола у самой входа двери, откуда изволили шествовать; по правую руку е[го] и[мператорское] в[еличество] сидел великий князь цесаревич наследник престола, а подле его великие княжны, старшая и младшая рядом, и возле их величеств статс-дама Кочубей, по левую (сторону) руку государыни императрицы изволил сидеть вел[икий] кн[язь] Михаил Павлович, возле е[го] выс[очест]ва две фрейлины государыни императрицы, а возле их — председатель Государственного совета е[го] свет[лость] Виктор Павлович Кочубей, и так далее по классам, и все чины по старшинству.
Возле государя императора по правую руку сидел министр финансов гр[аф] Егор Францевич Канкрин, возле него иностранные министры, посланники дворов и так далее, а по левую, рядом с императором, сидел помянутый фабрикант, мануфактур-советник и кавалер Рыбников, с которым е[го] и[мператорское] величество] изволил во весь стол кушавши разговаривать, и священные е[го] и[мператорского] в[еличества] слова остались незабвенными у всеподданнейшего, и в потомстве его, Рыбникова.
Еще два стола были поставлены к помянутому первому столу и обозначали литеру «покой», за которыми сидели: по правой стороне в одном столе московские фабриканты и заводчики, тоже и с. — петербургские, и многие особы из дворян, имеющие фабрики и заводы. В другом столе, по левую сторону, с. — петербургские купцы первой и второй гильдии и многие особы из дворян, имеющие фабрики и заводы. В другом столе, по левую сторону, с. — петербургские купцы первой и второй гильдии и первоклассные чины — все те, кои были приглашены по билетам, военные и статские.
Билет был в следующих словах напечатан: «К назначенному по случаю выставки отечественных мануфактурных произведений обеденному столу по высочайшему повелению приглашаетесь вы пожаловать в Зимний е[го] и[мператорское] в[еличество] дворец сего 13 мая, в субботу, в 3 часа пополудни».
Е[го] и[мператорское] в[еличество] всемилостивейший государь Николай Павлович во время стола изволил говорить со мною, Рыбниковым.
Сперва государь император изволил сказать:
— Кажется, мануфактура наша скорыми шагами идет вперед, я очень рад.
Имел счастье Рыбников отвечать:
— Всемилостивейший государь! мы в Москве были в великом унынии и страхе.
— Отчего?
— У нас разнеслись слухи, в[аше] и[мператорское] величество], якобы на все мануфактурные товары пошлина уменьшится, и многие артикулы вовсе дозволялся везти без пошлины.
— Это неправда, но, напротив, уверяю вас, что тариф вновь будет рассмотрен, и на некоторые статьи пошлина надбавится, а некоторые мануфактурные изделия и вовсе будут запрещены.
— Государь, это единственная будет польза для отечества и всех сословий в государстве в[ашего] и[мператорского] величества].
— Выставкой я очень доволен, нашел все изделия и прочие вещи слишком хороши.
— Государь, я от всех фабрикантов всеподданнейше благодарю в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Московские фабриканты достойны внимания по своим изделиям; что Кожевников и его фабрика[193]?
— В большом расстройстве, в[аше] и[мператорское] в[еличество], теперь всем его имением распоряжается конкурс.
— Может ли фабрика его когда-либо поправиться?
— В скором времени ожидать нельзя, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Жаль, что так случилось, а фабрика была знаменитая; он сам виноват; а ваша фабрика идет хорошо?
— Слава Богу, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Что, на Кяхту вы много продали?
— До девяти тысяч штук, в[аше] и[мператорское] величество].
— Отчего в Москве тонкими сукнами в сбыте затрудняются, я слышал?
— Полагаю потому, в[аше] и[мператорское] в[еличество], что в Москве и ее округе в течение трех лет до двухсот фабрик вновь развели и умножилось количество, а покупатели все те же, да к тому ж и из Польши везут много тонких сукон, поелику пошлина взимается почти ничтожная, в сравнении по тарифу из прочих мест наложенной.
— Там фабрики почти все разорены, нельзя же их с прочими сравнить, ибо они наши подданные; им и так почти разных сукон почти вовсе везти нельзя. — Что, Рагожин женат или нет?
— Женат, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Кто возле головы сидит?
— Шелковых изделий фабрикант Кондрашов, в[аше] императорское] в[еличество].
— А кто возле Кондрашова?
— Товарищ мой, Бабкин, в[аше] и[мператорское] величество].
— Давно ли вы товарищи с ним?
— Двадцать три года, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Были вы в Технологическом институте?
— Был, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Это заведение в самом младенчестве.
— Впоследствии времени это заведение должно пользу принесть, в[аше] и[мператорское] в[еличество], только иностранных мастеров и механиков должно чаще переменять и выписывать через каждые три года; известно, что в Англии и Франции успешнее механика идет, нежели где-либо.
— Это правда; но Москва становится мануфактурный город, как Манчестер, и, кажется, [там] вовсе забыли нечастный двенадцатый год.
— Еще есть, в[аше] и[мператорское] в[еличество], некоторые и помнят, а особенно те, которые получили в ссуду деньги, выстроились, а платить нечем; теперь их преследуют. Виноват, государь, простите!
Что-то поговоря с министром по-французски, оборотясь ко мне, сказать изволил:
— Я князю Голицыну дал [поручение] на волю его: с кого взыскать, ежели можно, а кто не может, того простить, даже и взысканные деньги назначил там же употребить; что, биржа в Москве строится?
— Нет еще, в[аше] и[мператорское] в[еличество], а делаются на материалы подряды.
— Я люблю Москву, она примерная столица; [люблю,] что в ней всегда тихо, я желал бы, чтобы и все с нее брали пример.
— У нас хозяин Москвы, кн[язь] Голицын, хороший вельможа, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— Да. Почему Титова здесь нет и Куманина?
— Титов, в[аше] и[мператорское] в[еличество], становится стар, слаб здоровьем, а Куманин с семейством уехал на богомолье в Киев и Воронеж.
— Вы не были в Кронштадте? Вам всем московским фабрикатам надо побывать: увидите, как там славно все обстроено и приведено в порядок.
— Непременно исполним приказание в[ашего] императорского] в[еличества].
— Вам, господа, непременно должно стараться выдержать соперничество в мануфактуре с иностранцами и чтобы сбыт был ваших изделий не в одной только России, а и на прочих рынках.
— Точно стараться надо, в[аше] и[мператорское] величество], но еще потребно на это немного времени, ибо иностранцы столетиями нас опередили.
— Почему наши российские негоцианты неохотно приступают к строению кораблей и [как будто не хотят] иметь обширную торговлю и сношения со всеми государствами?
— На это потребны, в[аше] и[мператорское] в[еличество], большие капиталы, а у нас не у многих они есть.
— Можно бы на акциях или компаниями.
— На первый случай, в[аше] и[мператорское] в[еличество], и то было бы хорошо, ежели бы от нашего купечества в иностранных торговых городах были открыты торговые дома, а тогда по времени и корабли сделались бы необходимыми.
— Это правда, на первый раз начать хотя открытием домов; вот у нас Закавказский край имеет обильнейшие всякого рода произрастения, множество разных красок и виноградов, даже можно бы соперничать в вине и с Францией, но, к сожалению, все еще молчит в забвении.
— К нам в отделение Мануфактурного совета генерал Завелевский (?) сообщал в[ашему] и[мператорскому] в[еличеству] проект, чтобы там начать составить компании на акциях, улучшить плантации и даже открыть складочное место, содействовать торговле с Персией, но отложено до следующего заседания, а Завелевский, кажется, действует по поручению министра гр fa-фа] Канкрина.
— Это весьма нужно (и несколько слов по-французски графу Егору Францевичу Канкрину сказал); я вам мешаю кушать, кушайте.
Сложа руки ладонями вместе и прижав к сердцу, я сказал:
— В[аше] и[мператорское] в[еличество], как мы счастливы, что удостоились за одним столом кушать с батюшкой царем и матушкою государынею.
— Вы того стоите.
— В[аше] и[мператорское] в[еличество], потомки наши должны благословлять в сердцах своих незабвенно сие событие, и в истории останется навсегда бессмертным.
— Дети ваши здоровы?
— Покорно благодарю, в[аше] и[мператорское] в[еличество], меньшой сын виноват перед в[ашим] в[еличеством], детей у него и теперь еще нет, а в[аше] и[мператорское] в[еличество] ему на московской выставке сказать изволили, что надеетесь, «у него будут дети». Ежели, в[аше] и[мператорское] в[еличество] случится, у первого младенца осчастливьте быть восприемником.
— Изволь, изволь, изволь; не скажу вам, что я в сем году приеду в Москву на шесть месяцев, а на три непременно.
— В прошлом году е[го] и[мператорское] выс[очест]во Михаил Павлович изволили обозревать у меня фабрику и были в доме; в[аше] и[мператорское] в[еличество], во время бытности в Москве осчастливьте пожаловать ко мне на фабрику.
— Изволь, непременно буду у вас; вы будете на Макарьевской ярмарке?
— Буду, в[аше] и[мператорское] в[еличество].
— И мне желается побывать; как она начинается и когда заканчивается?
— С 25 июля, в[аше] и[мператорское] в[еличество], и кончается 28 и 29 августа, почти до 1 сентября.
— Я под конец самой хотя на один день постараюсь быть; что у вас, коммерческий суд открыт? Вы довольны им?
— Открытия не было, в[аше] и[мператорское] в[еличество], а председатель и товарищ выбраны, равно и члены от купечества; полагаю очень скоро к сему приступят.
Как скоро стали подавать хлебенное, всемилостивейший государь встал, тоже и государыня, наследник престола и великие княжны и все присутствующие.
Государь: «Здоровье московских фабрикантов и всей мануфактурной промышленности».
Фабриканты были предварены, тотчас, не садясь, благодарили всемилостивейшего государя, императрицу, наследника престола, великого князя Михаила Павловича, великих княжон и всех присутствующих низкими поклонами; в продолжение стола подавали фрукты, варенья, мороженое и кофе. По окончании стола государь и государыня и все вышли в концертную залу. Государь и государыня изволили остановиться посередине зала, а как фабриканты московские и с. — петербургские и прочие с купечеством с. — петербургским стояли видом в полукружии, то всемилостивейший государь изволили почти к каждому фабриканту подходить, и министр гр[аф] Канкрин каждого представлял и всякого по фамилии называл. Государыня всех приветствовала, со многими изволила разговаривать, что она знает его изделия, видела на выставке и некоторые хвалила, а Кондрашову, указав на свое белое платье, изволила сказать:
— Это ваша материя.
<..> И так всех обойти изволила и стала опять посреди залы, куда, вероятно с позволения, привели вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича и принесли вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича; потом сам государь император изволил, так же как и императрица, всех обойти, и министр гр[аф] Канкрин тоже всех по фамилии называл и представлял; государь со многими фабрикантами и купцами изволил разговаривать; обойдя всех, государь взял вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича за головушку и наклонял оную ему низко, говоря:
— Кланяйся, кланяйся ниже, — потом ему сказать изволил: — ты — адмирал, но полезай на мачту сам.
Государь стал прямо и сказать изволил: «На мачту!»
Вел[икий] кн[язь] Константин Николаевич стал хвататься за государевы руки, за пуговицы мундира и петли и потом за плечо и взлез на плечо государя, сеть изволил лицом к лицу государя на самый эполет; тогда его государь поцеловал и сказать изволил всем присутствующим:
— Это адмирал исправный, — потом сказать изволил: — Ну, адмирал, тем же маршем с мачты долой.
Потом государь берет на руки вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича и изволит говорить: «вот, к сожалению, весьма был болен, почти шесть месяцев, однако, теперь прошло».
Он дает вел[икого] кн[язя] Николая на руки к нянюшке, и начали государь и государыня раскланиваться и все им тоже кланялись.
Они изволили выйти из этой залы в комнату в боку, в которую стеклянные двери [ведут], и в той комнате государь всех великих князей и княжон кого потреплет по щечке, кого поцелует, а мы все сквозь стеклянные двери всё кланялись; только когда к нам становился лицом и государыня к нему подходила, государь с нею несколько усмехался и мы, насладясь лицезрением благословенной четы, государю и государыне поклонясь несколько раз, пошли из дворца, и сказал я, Рыбников: «Слава тебе, Боже, и тебе, царю-батюшке, многолетствовать».

К характеристике императора Николая Павловича
Е. Пахолкова

Семья наша жила в Варшаве, где отец мой, Дмитрий Васильевич Блаватский, был в то время малозначащим чиновником в канцелярии князя Паскевича-Эриванского. Приехали мои родители в 1830 году, сейчас [же] после взятия Варшавы, перед этим только что обвенчавшись. Мы все, девять человек детей, родились в Варшаве, так как наши родители всю жизнь здесь и прожили. Старший мой брат, Эраст, которого я, к сожалению, никогда не знала (мы с сестрой Наташей были самые младшие, родившиеся после смерти Эраста) был лет семи, когда вся Варшава ожидала прибытия Николая I. Все чистилось и украшалось, чтобы зоркие глаза нашего царя-сокола не омрачились хотя минутным неудовольствием. Мой маленький брат все это видел, слышал, кто приедет, и, видно, в своей детской головке тоже решил приготовиться к царскому приезду. Любимец родителей, как старший сын, он был их баловень, и ему почти ни в чем не отказывали. Любя все относящееся к военным упражнениям, он упросил мать подарить ему больших деревянных солдат в его рост и устроить на террасе нашего дома караул, будку, козлы для ружей и все прочее, что необходимо для настоящей караульни. Жили мы в одной из лучших частей города, в Аллеях Уяздовских, где большею частью построены прелестные дачи. В конце аллей начинался Ботанический сад, затем Лазенки и дворец, где всегда останавливался государь. Домик наш был небольшой, по левой стороне аллей, вблизи от Александровской площади, с круглым фронтоном, в два этажа, в саду. Он имел особенный вид, так как весь фронтон был занят полукруглой большой террасой, обнесенной железной невысокой решеткой, посредине которой была большая статуя во весь рост Божьей Матери, со сложенными руками и молящим взором, как будто просящим у Бога благословения на нашу семью. Живя долго в Варшаве, я часто, уже взрослой женщиной, проходила мимо этого дома, и невольно мой взор долго останавливался на правом углу милой террасы, уютном уголке всех забав моего брата и затем переходил на статую и воскрешал в моей памяти все давно минувшее.
На этой то террасе и был устроен брату так горячо просимый караул, а приглашенный фельдфебель из близ стоящего полка ежедневно обучал брата всем приемам: как вызывать караул для высшего начальства, как бить тревогу, зорю1 и встречу государю.
Все это брат изучил хорошо, и это была его лучшая забава — командовать своими деревянными солдатиками и с ними беседовать.
В день прибытия Николая Павловича он все суетился, бегал по террасе и не спускал глаз с аллей. День был летний, чудный, солнечный, тихий, с легким ласкающим теплым ветерком.
И вот вдали, справа, показалась коляска, и за ней скачущие линейцы2.
А в это время на краю террасы стоял худенький мальчик, весь превратившийся в зрение, и звонким детским голоском вызывал для царя караул и барабанил умело, хорошо, встречу государю.
Коляска поравнялась с нашим домом, и тут сидевшие в ней государь с Паскевичем услыхали и этот голосок, и барабанную встречу.
Николай Павлович повернул голову и, проезжая, все смотрел на смелого малютку и его привет.
Не прошло и часу, как к нашему дому подъехала коляска, и из нее выскочил офицер. Это был посланный царя.
Николай I прислал своего флигель-адъютанта за мальчиком, который в это время, исполнивши свое заветное желание, тихонько сидел на террасе в уголке. Отец его был на службе; мать, занятая хозяйством, и не знала, что произошло на террасе. Можно себе вообразить удивление матери, когда ей сказали, что ее желает видеть посланный от государя, его адъютант. Перепуганная, недоумевающая, со страхом во взоре, вышла к своему неожиданному посетителю моя бедная матушка. Я верю, что есть в жизни минуты, которые перерождают человека в одно мгновение и оставляют неизгладимый след на всю последующую жизнь. Мать моя почувствовала это, когда очутилась перед посланным могучего царя. Из рассказа адъютанта она узнала о поступке Эраста и с тревогой ждала окончания рассказа и объяснения причины приезда. Узнав, что Николай Павлович велел привезти мальчика к себе, она так была поражена, тем более что приказание нужно было исполнить мгновенно, что совсем растерялась, так что флигель-адъютант должен был несколько раз просить ее успокоиться и одеть брата. Мать моя должна была с ними ехать в дворец. Позвали брата и сообщили о желании государя. Он нисколько не смутился и, совсем радостный, побежал надеть свое лучшее платье, которое состояло из голубенькой шелковой рубашки, отделанной золотым шнурочком, голубых шаровар и высоких новеньких сапог. Мать тоже скоро приоделась в лучшее платье, и все втроем сели в коляску и поехали во дворец.
В приемной, куда они вошли, адъютант просил мать присесть и обождать, а сам взял брата за руку и повел в кабинет государя, около которого находился Паскевич.
Когда адъютант подвел брата к Николаю Павловичу, государь взял его за руку, поставил у себя между колен и спросил: кто его выучил военным приемам? сколько ему лет? сам ли он придумал сделать ему встречу или его научили? кто его отец и где служит? На что брат ответил довольно толково, а на последние два вопроса сказал, что он сам готовился к встрече государя раньше, все выучивши у фельдфебеля, и ждал его приезда все утро на террасе, слыша от отца о приезде государя в Варшаву, и что отец чиновник и служит у него, сказал он, показывая на Паскевича ручкой.
Тогда государь сказал: «Ты, видно, хороший мальчик, скажи твоему отцу, что я прикажу тебя записать в списки Пажеского корпуса, куда ты будешь принят пажом. Кланяйся твоим родителям от меня».
Брат в неописуемом восторге вернулся к матери, в сопровождении того же флигель-адъютанта, который передал ей милостивые слова государя и разъяснил, скольких лет и когда нужно будет привезти в Петербург в Пажеский корпус брата. Мать вернулась домой, а затем и отец.
Не прошло и четверти суток, а сколько перемен, и каких перемен! У неизвестного маленького чиновника, живущего на свое жалованье с женой тремя (тогда) детьми, и вдруг столь великая царская милость, и от царя, перед которым все трепетало!
Маленький мальчик, присутствуя часто при рассказах отца о государе, проникся сам благоговейным чувством и высказал его в своей детской затее, нашел путь к сердцу царя, и Николай Павлович это понял. И как было не понять этому человеку с бесконечно добрым сердцем, к сожалению, принужденному иногда прибегать к суровым мерам!
Весь этот рассказ сохранился у меня в памяти со слов моей матери, которая нам его передавала много раз, когда была в хорошем настроении духа, и для нас был истинный праздник слушать этот рассказ. И тогда мы, все дети, слушая ее, полюбили всеми нашими маленькими сердцами дорогого нам царя, и до сих пор память о нем мила и священна.
В сороковых годах, когда настало время везти брата в Петербург, мать собралась с братом в далекий и в то время тяжелый путь, так как железной дороги не было, и всю дорогу приходилось делать в дилижансе.
Но дорога прошла благополучно, и после двух-трех дней отдыха мать с братом явилась в Пажеский корпус, куда он по повелению государя и был принят.
Распрощавшись с дорогим материнскому сердцу первенцем, с улыбкой на лице и горем в сердце, двинулась матушка в обратный путь. Надежда на будущее брата мирила ее с настоящим и успокоила, несмотря на пугавший ее климат Петербурга.
До тринадцати лет брат был в Пажеском корпусе, учился хорошо и был примерного поведения, и в числе других хороших учеников был записан на красной доске золотыми буквами и по праздникам имел счастье с великими князьями играть во дворце.
Климат Петербурга брат переносил тяжело и в конце заболел воспалением легких. Болезнь затянулась, брат перестал матери писать, и она, будучи в большой тревоге, не получая от него вестей, решила ехать в Петербург. Застала она брата в лазарете, в постели. При нем дежурили две сиделки: одна ему читала, другая приготовляла лекарство. Брат переменился, похудел, и встреча была очень тяжела. Необходимо было брата увезти в другой, более теплый климат, и мать решила подать просьбу государю о разрешении увезти на время брата в Варшаву до окончательного излечения. Но Богу было угодно иначе. После очень тяжелого переезда, держа брата почти всю дорогу на руках, мать добралась до Варшавы, где, несколько недель спустя, брат скончался от скоротечной чахотки.
Когда государю доложили о понесенной нами безвременной потери брата, государь, сочувствуя постигшему нас горю, приказал принять на казенный счет следующего за Эрастом ребенка: если мальчик — в пажеский корпус, а если девочка — в один из институтов. Следующая за братом Эрастом была сестра Зинаида. Мать выбрала институт Пулавский, расположенный недалеко от Варшавы, куда поступила сестра моя Зинаида, а затем и сестра Евгения, где обе и окончили образование, пользуясь милостивым вниманием покойного принца Ольденбургского, которому, по его же желанию, был послан директрисой института, г[оспожою] Гротен, портрет сестер в итальянских костюмах.
Обе мои сестры здравствуют и поныне.

Дела давно минувших дней
Н. А. Решетов

XIV. Внимательность императора Николая Павловича
В уланском полку, квартировавшем в Малороссии, служил поручик Дублянский, сын артиллерийского отставного генерала. Командиром того полка был тогда граф Лотрек-де-Тулуза, имевший обыкновение во фронте не совсем вежливо обращаться с офицерами. Особенно придирался он к поручику Дублянскому, употреблял часто неприличные выражения и глумился над ним, зная, что военная дисциплина поневоле заставляла сносить грубости начальника. Подобное отношение полкового командира, понятно, возмущало молодого офицера. Однажды на ученье полка за какую-то маловажную ошибку во фронте полковник с криком и ругательствами налетел на поручика Дублянского, который на сей раз не вытерпел, бросился на полковника, чтобы ударить его по лицу, но, как был небольшого роста, то не достал до него, а ограничился плевком прямо в физиономию графа, — поступок, прямо ведущий под военный суд. Граф был благоразумнее: только обтерся, но в рукопашную не вступил. Дублянского немедленно арестовали.
В царствование Николая Павловича, когда случилось это происшествие, военные суды производились через аудиторов; ими разбирались только факты и подводились законы, на поводы же преступления внимания не обращалось; в особенности когда нарушалась военная дисциплина, тогда младший всегда был виноват.
У Дублянского была родная сестра Юлия Павловна, очень красивая женщина. Она была замужем за отставным полковником гвардии Н. Н. Боярским. Боярская очень любила своего брата и решила во что бы ни стало хлопотать в защиту его. Узнав, что дело об ее брате представлено в Петербург для окончательного решения, она сама отправилась туда; но к кому ни обращалась она по военному ведомству, все влиятельные генералы наотрез отказывали ей в заступничестве, говоря, что преступление ее брата, совершенное во фронте, при сборе всего полка, было слишком явно и нагло, чтобы кто-либо мог облегчить его участь, кроме разве самого императора. Юлия Павловна Боярская не смутилась отказами, а еще энергичнее стала изыскивать способы, чтобы лично просить государя, не полагаясь на письменное прошение, которое могло и не дойти до него.
Несмотря на все ее старания, ей долгое время никак не удавалось встретить Николая Павловича.
Дело было летом. Весь двор жил тогда в Царском селе. Между прочим, расспрашивая всех, где бывает государь, Юлия Павловна узнала, что рано по утрам он имеет обыкновение в Царском селе прогуливаться в парке; ворота парка на то время затворялись и оставались запертыми для публики до окончания его прогулки. Придя в парк еще с вечера, Юлия Павловна решилась остаться там до утра и дождаться, когда император выйдет на прогулку. К счастью, погода была прекрасная, а сторожа, от которых она скрывалась, ее не заметили.
Рано утром государь вышел из дворца и направился по аллее. Увидя его, Юлия Павловна поспешила к нему навстречу и стала на колени за несколько шагов перед ним. Николай Павлович, подойдя к ней, довольно сурово спросил: «Как вы сюда попали так рано, когда ворота еще затворены?
— Простите меня, государь, — отвечала Боярская, — я здесь со вчерашнего вечера дожидаюсь вас.
Император окинул ее своим взглядом и уже несколько снисходительнее проговорил: «Встаньте и скажите, о чем вы просите?»
— Дозвольте мне, ваше императорское величество, — со слезами на глазах обратилась к нему Юлия Павловна, — остаться у ваших ног и на коленях вымолить прощение молодому человеку, моему родному брату, поручику уланского полка Дублянскому, который вполне сознает свой проступок и считает себя виновным, но не в такой степени, как его обвиняют: он выведен был из терпения дерзким с ним обращением полкового командира графа Лотрека-де-Тулуза, затронувшего его честь.
— Успокойтесь, — поднимая ее с колен, сказал государь, — и расскажите подробно все обстоятельства.
Объяснив, как могла, это плевое дело, Юлия Павловна упомянула о дерзостях, которые дозволял себе полковой командир в отношении ее брата, и с этим вместе не забыла напомнить о заслугах своего отца, генерала Дублянского, которого император знал лично по прежней службе. Выслушав ее со вниманием, государь проговорил: «Ваш брат подлежит по закону за нанесение обиды старшему наказанию; он должен понести его; но, в уважение заслуг его отца и вынужденного действия на преступление, судя по вашим словам, в которых я не сомневаюсь, наказание его может быть смягчено». А затем, переменив разговор, Николай Павлович стал расспрашивать о ней самой, о том, где она воспитывалась, где живет и тому подобное.
Между тем они подошли к запертым воротам. В ту же минуту невдалеке от них, как из земли, вырос царскосельский комендант. Увидя его, государь сказал: «Вот эта дама всю ночь провела здесь в парке, дожидаясь утра, чтобы просить меня о своем деле; а вы и служащие ваши этого не знали; прикажите отворить ворота». Затем, обратясь к Юлии Павловне, он с любезностью проговорил: «Я очень рад, что с моей протекцией вы можете выйти отсюда без всяких неприятностей».
Через несколько дней последовала смягченная конфирмация: Дублянского разжаловали в солдаты без лишения дворянства с выслугою, а через год он снова был произведен в офицеры. Граф Лотрек-де Тулуза не остался командиром полка.

Из памятных записок
П. X. Граббе

<..>
9 октября [1834 года] возвратился я из Вознесенска. Этот смотр долго останется в общей памяти1. Конницы было 352 эскадрона по 12 рядов, 24 батальона пехоты и 144 орудия конной артиллерии. Несмотря на поступившие в стройные ряды обученных войск бессрочно-отпускные нижние чины, успехи, сделанные кавалериею в последние шесть лет, должны были поразить каждого. Государь изъявил всем свою совершенную признательность в самых обязательных выражениях. Драгунский корпус, из 96 эскадронов состоявший, обратил особенное его внимание. На всех парадах и маневрах корпус спешивался с карьера[194]. Были горячие дни. На одном, после тревоги, одна моя дивизия лишилась 99 лошадей, упалыми; сколько же окажется испорченных? Не вспомню без умиления всего снисхождения и милости ко мне государя, перед войсками обыкновенно пылкого. Мне доставались главные роли на маневрах. Большею частью сходили они мне с рук удачно; но иногда ошибки делались важные, а в последний день я испортил весь маневр государя, в котором самое важнее действие (оборона Вознесенска) было мне поручено. Я ожидал гнева, подъезжая к государю; нашел самый обязательный прием. Ошибку он приписал себе; после обеда удостоил продолжительного разговора; согласился с моими примечаниями о несходстве маневров с настоящею войною[195], на расстоянии пушечного выстрела, и, видимо, хотел оставить во мне впечатление своего особого благоволения. Двор последовал этому примеру. На другой день поутру я получил орден Белого Орла, что после недавнего не в очередь производства в генерал-лейтенанты означало особую милость. 3 октября государь выехал из Вознесенска, довольный своими войсками.
Не могу привыкнуть и принудить на маневрах умственные свои способности к тому напряжению, которое настоящая война возбуждает естественно. С трудом успеваю доходить до должного внимания. Этим объясняю свои ошибки. Некоторые весьма были важны. Непонятное и неистощимое ко мне в этих случаях снисхождение государя почти заставляет меня думать, что он разгадал эту тайну и понял, почему в войне я служил и буду служить иначе. Я войною испорчен для маневров.

Сон юности: записки дочери императора Николая I великой княгини Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской

Посвящается моим горячо любимым внучатным племянницам, принцессам Эльзе и Ольге Вюртембергским

Дорогие дети! Возможно, что в один прекрасный день, когда вы подрастете, вы захотите узнать, какова была юность вашей бабушки, в далекой стране, которая является также и родиной вашей матери. Возможно, что тогда уже не будет в живых никого из тех, кто жил вместе со мной, никого для того, чтобы рассказать вам об этом.
Я постараюсь собрать свои воспоминания в одно целое, чтобы вы узнали, какой счастливой была моя юность под кровом отцовской любви.
Мое желание — вызвать в ваших сердцах любовь и почитание к памяти наших родителей, которых мы не перестанем любить и благословлять до нашего смертного часа. Им мы обязаны жизнью в драгоценном семейном союзе, который представляет собою единственное счастье на земле. Сохраните мой рассказ о нем неискаженным, чтобы отсвет этого тепла согревал вас всю жизнь!
Этого желает вам ваша старая бабушка Ольга.
Штутгарт.

Начато в январе 1881 года. Закончено 18 января 1883 года.
Зима 1833&nbsp;года
Итак, все мы, семеро, были уже на свете, и наступает момент, когда я хочу описать нашу семейную жизнь, это тепло очага, которое священно и неисчерпаемо и благословляет на всю последующую жизнь.
Мне очень трудно передать, что значила мама моему детскому сердцу. Она была именно Матерью, и описать это невозможно. У нее мы чувствовали себя дома, как в раю. Каждую свободную минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю. Единственное, что мы иногда слышали, это «Будьте чуточку спокойны», в то время как Вилламов или Лонгинов, секретари Благотворительного общества, бывали у нее на докладе. <..>
Эти дамы жаловались московскому митрополиту Филарету, что мама вместо того, чтобы думать о спасении души, только и делает, что танцует и гоняется за развлечениями. На что тот возражал: «Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы еще будете стучаться в дверь…»
Я помню, что после недель светских развлечений мама испытывала потребность в покое и серьезных разговорах. Пользуясь поездками папа в Кронштадт или в другие места, она приглашала к себе Софи Бобринскую. Это была одна из тех ее подруг, которая внутренне более всех ей подходила. Софи Бобринскую знали немногие ввиду того, что она редко бывала в обществе, но эти немногие ценили ее. Я никогда не слышала от нее ни одного пустого слова, и если я, будучи ребенком, и не могла следить за тем, о чем они говорили с мама, то все же я чувствовала что-то необыденное в ее разговорах и мыслях. Если мама брала нас с собой, чтобы навестить ее, это было для нас всегда большой радостью. Когда она приезжала в Зимний дворец, мама запиралась с ней в Красном кабинете. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились разные ценные вещи. Там был мраморный бюст королевы Луизы Прусской, портреты императора Александра 1-го, бабушки и других родственников, а также разные предметы, которыми они пользовались при жизни, как, например, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой часто Адини и я тайком пробирались туда, становились на колени перед семейными реликвиями и целовали портреты предков, усердно молясь перед ними. Страх быть пойманными и выбраненными, вероятно, еще усиливал потребность к этим тайным богомольям, благодаря которым мы научились молиться непосредственно от сердца.
Наше религиозное воспитание было скорее трезвым. Нас окружали воспитатели-протестанты, которым едва были знакомы наш язык и наша Церковь. Мы читали в их присутствии перед образами «Отче Наш» и «Верую», нас водили в церковь, где мы должны были прямо и неподвижно стоять, без того чтобы уметь вникать в богослужения. Чтобы не соскучиться, я повторяла про себя выученные стихотворения. Наш первый преподаватель Закона Божия и духовник, о. Павский, читал нам Евангелие, не давая ничего нашему детскому представлению и только позднее о. Бажанов стал объяснять нам богослужение, чтобы мы могли следить за ним. Вероятно, из оппозиции к безразличному религиозному отношению нашего окружения в нас, детях, развилось сильное влечение к нашей православной вере. Благодаря нам наши родители выучились понимать чудесные обряды нашей Церкви, молитвы праздников и псалмы, которые в большинстве случаев читаются быстро и непонятно псаломщиками, и которые так необычайно хороши на церковнославянском языке.
Для папа было делом привычки и воспитания никогда не пропускать воскресного богослужения, и с открытым молитвенником в руках он стоял позади певчих. Но Евангелие он читал по-французски и серьезно считал, что церковнославянский язык доступен только духовенству. При этом он был убежденным христианином и глубоковерующим человеком, что так часто встречается у людей сильной воли.
Для мама религиозным направлением были впечатления ее протестантского воспитания. В нашей религии для нее радостью и утешением были только молитвы об умерших, оттого что они теснее соединяли ее с покойной матерью. Ни богослужения, ни молитвы не могли умилить ее до слез. И все же, кому случалось быть свидетелем того, как мама с папа готовились к причастию, должен был неминуемо прийти к заключению, до какой степени верующими они были. В эти дни папа был преисполнен детски-трогательным рвением, Мама же скорее сдержанная, но без налета всякой грусти.
В последний день старого года неизменно приезжал митрополит Серафим с монахами Александро-Невской лавры, певшими нам хором чудесное славословие. После этого родители собственноручно обносили их закуской и вином.
После страниц, посвященных мама, я хочу вспомнить и папа.
Он любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и ел только раз в день по-настоящему, запивая водой. Чай ему подавался в то время, как он одевался, когда же он приходил к мама, то ему подавали чашку кофе с молоком. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и ел к нему иногда соленый огурец. Он не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты; его единственной страстью была военная служба. Во время маневров он мог беспрерывно оставаться восемь часов подряд в седле, без того чтобы хоть закусить чем-нибудь. В тот же день вечером он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости.
Его любимой одеждой был военный мундир без эполет, протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда он вечерами приходил к мама, он кутался в старую военную шинель, которая была на нем еще в Варшаве и которою он до конца своих дней покрывал ноги. При этом он был щепетильно чистоплотен и менял белье, как только переодевался. Единственная роскошь, которую он себе позволял, были шелковые носки, к которым он привык с детства. Он любил двигаться, и его энергия никогда не ослабевала. Ежедневно, во время своей прогулки, он навещал и какое-нибудь учреждение, госпиталь, гимназию или кадетский корпус, где он часто присутствовал на уроках, чтобы познакомиться с учителями или воспитателями. Кроме докладов министров и военных чинов он принимал также и губернаторов, умея так поставить вопрос, что всегда узнавал правду. Он не выносил тунеядцев и лентяев. Всякие сплетни и скандалы вызывали в нем отвращение. Когда он узнавал, что какой-нибудь сановник злоупотребил его доверием, у него поднималась желчь и ему приходилось слечь. Подобным образом действовали на него неудачные смотры или парады, когда ему приходилось разносить. То, что казалось в нем суровым или строгим, лежало в характере его безупречной личности, по существу очень несложной и добродушной.
1834&nbsp;год
Опять встают передо мной картины нашей детской жизни.
В память моего посещения монастыря в Новгороде игуменья Шишкина подарила мне крестьянскую избу, внутренность которой была из стекла, а мебель расшита цветным бисером. Кукла с десятью платьями, изготовленными монахинями, находилась в ней. Почти одновременно с этим подарком папа подарил нам двухэтажный домик, который поставили в нашем детском зале. В нем не было крыши, для того чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик мы любили больше всех остальных игрушек. Это было наше царство, в котором мы, сестры, могли укрываться с подругами. Туда я пряталась, если хотела быть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояле, а Адини играла в какую-нибудь мною же придуманную игру. По возрасту я была между ними обеими: на три года моложе Мэри, на три старше Адини и часто чувствовала себя немного одинокой. Я начала уже отдаляться от мирка игр Адини, в то время как не могла еще подойти к миру взрослых, к которому, в свои четырнадцать лет, уже принадлежала Мэри. Мои сестры были жизнерадостными и веселыми, я же серьезной и замкнутой. От природы уступчивая и стараясь угодить каждому, я часто подвергалась нападкам Мэри и высмеивалась ею, не умея защитить себя. Я казалась себе глупой и простоватой, плакала по ночам в мою подушку и стала представлять себе, что я совсем не настоящая дочь своих родителей, а подменена кормилицей моей молочной сестрой. Мадемуазель Дункер только способствовала моему одиночеству. Благодаря своему характеру, она мгновенно вспыхивала и сейчас же передавала свое неудовольствие Юлии Барановой, которая, в свою очередь, тотчас же брала сторону своей воспитанницы Мэри. Вкрадывалась известная горечь, и каждая оставалась со своей ученицей в своей комнате. Воспитатель Саши генерал Мердер, который был в хороших отношениях с Шарлоттой Дункер, умел меня подбодрить и влить в меня доверие к себе, говоря, что ни мое спокойствие и ни моя застенчивость отнюдь не значат, что я неспособна, но указывают на качества глубокой натуры, которой нужно время, чтобы развиться. Сходство моей натуры с Сашиной сделало то, что он был необычайно чуток и близок со мной.
В детском зале, где стоял наш игрушечный домик, нас учила танцам Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре. Мы упражнялись в гавоте, менуэте и контрдансе вместе с Сашей и его сверстниками. После этого бывал совместный ужин и, вместо неизменного рыбного блюда с картофелем, нам давали суп, мясное блюдо и шоколадное сладкое. Зимой 1833 года эти веселые уроки прекратились оттого, что Мэри исполнилось пятнадцать лет и она переселилась от нас в другие комнаты.
По обычаю, в одиннадцать лет я получила русское придворное платье из розового бархата, вышитого лебедями, без трэна[196]. На некоторых приемах, а также на большом балу, в день ангела папа, 6 декабря, мне было разрешено появляться в нем в Белом зале. Когда мы в него входили, все приглашенные уже стояли полукругом. Их величества кланялись и подходили к дипломатическому корпусу. Папа открывал бал полонезом, ведя старшую чином даму дипломатического корпуса. В то время это была прелестная графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посланника. За ними шли мама с дядей Михаилом, затем я, под руку с графом Литта. Он был обер-камергером, рыцарем Мальтийского ордена и бежал в царствование Павла I из Италии в Россию. Человек этот был громадного роста и говорил низким басом, с сильным итальянским акцентом. Ввиду того, что он был председателем Комиссии по постройке церквей, мне было велено навести разговор на эту тему, что я, с грехом пополам, и выполнила. В девять часов, когда начинался настоящий бал, я должна была уходить спать. Мне надлежало попрощаться с мама, которая стояла в кругу стариков у ломберных столов. В то время как я повернулась, чтобы уйти в сопровождении своего пажа (его звали Жерве и он был немногим старше меня), до меня донеслись слова Геккерна, нидерландского посла, обратившегося к мама: «Как они прелестны оба! Держу пари, что перед сном они еще поиграют в куклы!» Я с моим пажом! Эта мысль показалась мне невероятной, стоявшей вне моих представлений. Этот Геккерн был приемным отцом Дантеса, убившего на дуэли нашего великого поэта Пушкина.
Этой зимой, во время масленицы, при дворе был устроен большой костюмированный бал на тему сказки «Аладдин и волшебная лампа». В концертном зале был поставлен трон в восточном вкусе и галерея для тех, кто не танцевал. Зал был декорирован тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, волшебство этого убранства буквально захватывало дух. В то время глазу еще непривычны были такие декорации, которые мы теперь видим на каждой сцене. Мэри и я появились в застегнутых кафтанах, шароварах, в острых туфлях и с тюрбанами на головах; нам было разрешено идти за мама в полонезе. Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей. Я могла смотреть и искренне предаться созерцанию всего этого волшебства, без того, чтобы надо было думать об обязанностях или правилах вежливости. Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом был гвоздем вечера. Это был Григорий Волконский, сын министра двора, будущий муж прелестной Марии Бенкендорф. Этот бал остался в моем воспоминании кульминационным пунктом зимы 1833 года.
Теперь как-то трудно себе представить, как часто наш двор менял свое местопребывание между маем и октябрем месяцем. Весной мы проводили несколько дней на Елагином, чтобы избежать уличной пыли, затем Царское Село, переезд на июль в петергофский Летний дворец[197] и, наконец, из-за маневров, Гатчина или Ропша с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже французский театр в маленьком деревянном доме. Мы видели эту блестящую жизнь, конечно, в своем детском понимании или когда мы сопровождали родителей, или же в свободные часы на подоконниках и слушая доносившуюся к нам музыку.
1834 год принес с собой конец нашей совместной детской жизни. Саша стал совершеннолетним (в шестнадцать лет по нашему Семейному закону) и вступил в общественную жизнь, после того как присягнул как наследник. Это была трогательная церемония, когда Саша, сопровождаемый отцом, встал пред алтарем перед развернутым знаменем и звонким голосом прочел текст присяги. Этот торжественный день был отпразднован концертом церковной музыки. Вечером у Нарышкиных был бал дворянства. Было лето. Через открытые окна видна была река с освещенными лодками; восторженные крики толпы доносились к нам, не хватало только присутствия в этот торжественный день Сашиного любимого воспитателя, генерала Мердера. По состоянию своего здоровья он должен был уехать в Италию и накануне пришло известие об его смерти, которое от нас скрыли, чтобы не омрачать нам торжества. Саша узнал об этом неделю спустя в Царском Селе и горько плакал о первом друге своей жизни. Его заменил Кавелин, а князь Ливен, до тех пор посол в Лондоне, был назначен опекуном. Еще серьезнее, чем до сих пор, Саша отдался наукам, к которым прибавились военная история и законоведение.
Весной этого года с нижнего Дуная возвратился Киселёв. Он пробыл там с самого окончания турецкой кампании в 1828 году, чтобы привести в порядок эти прекрасные, богатые земли, так долго страдавшие под турецким ярмом. Еще теперь, после пятидесяти лет, Молдавия и Валахия, которые теперь принадлежат Румынии, вспоминают с благодарностью реформы Киселёва, положившие начало их экономическому благосостоянию. Он, в свою очередь, любил этот край, его мягкость, синеву его небес, кроме того, еще его удерживала там сердечная привязанность. Мне в то время было двенадцать лет. Как сейчас вижу его таким, каким он был, когда вернулся: красивый мужчина лет около сорока, с выразительными глазами, очаровывающий собеседника, о чем бы он ни говорил. Совершенно независимый в своих взглядах, всегда полный блестящих идей, образованный и в то же время всегда готовый научиться еще чему-нибудь, он, даже в разговорах с папа, который с ним очень считался, сохранял свою независимость. Один из одареннейших деятелей тогдашнего царствования, с 1835 года он стал членом всех тайных комитетов по крестьянскому вопросу. С этих пор, в течение пятнадцати лет, он оставался всегда дорогим гостем нашего дома. В разговорах с глазу на глаз папа любил противоречия, даже охотно вызывал на них, и он особенно любил свободную манеру Киселёва в разговорах.
Влечение папа к тому, чтобы быть обо всем осведомленным и учиться новому, происходило от сознания, что те науки, которые он проходил в молодости, были недостаточны. Войны в начале столетия и его страсть ко всему военному были тому виной. Совершенно неожиданно он вступил на трон в 1825 году. Он командовал в то время бригадой пехоты и понятия не имел о правлении, о хозяйстве или законодательстве. Ввиду того, что он прекрасно сознавал это, он направлял всю свою волю, всю энергию на то, чтобы окружить себя достойными людьми. Чтобы создать Свод законов, выведя наше законодательство из тогдашнего хаоса, он призвал Сперанского и имел удовлетворение видеть этот труд законченным еще в свое царствование. Его другой большой заботой было улучшение судьбы крестьян. Киселёв явился главным его сотрудником в этой области. 26 декабря 1837 года он был поставлен во главе нового Министерства государственных имуществ, в ведение которого поступили все казенные крестьяне; он оставался на этом посту до 1856 года, когда был назначен послом в Париж.
Я не могу судить о том, были ли его реформы удачными или нет. С невероятным трудом и отчаянной решимостью он проводил их в жизнь, встречая всевозможные препятствия, как, например, глубоко укоренившееся предубеждение и злобу тех, чьи интересы были затронуты, а также отрицательное отношение со стороны остальных министров. Думаю, что управление имениями тети Елены, в которых, согласно плану Киселёва, проводились приготовления к освобождению крестьян1, подтверждает, что таковые могли быть проведены только благодаря личной инициативе и на ограниченном пространстве, так как масса, без определенного водительства, в своем большинстве, не может понять, что значат такие реформы. Во всяком случае папа, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого вылиться.
Осенью 1834 года мама с Мэри отправились в Берлин. Все мы остальные были поручены в Царском Селе попечению нашего дорогого князя Александра Голицына и княгини Ливен, супруги бывшего посла при английском дворе. Последняя должна была стать во главе салона Саши и отшлифовать его речь, а также манеры. Это на первых порах ей совершенно не удавалось. Она говорила только о политике, от которой, благодаря нашему воспитанию, мы были очень далеки. Когда мы приходили к чаю, некоторые старые господа, сидевшие вокруг княгини, говорили о Талейране, Веллингтоне, о революционном движении на Балканах, о Марии ди Глориа и других вещах, которыми были в то время полны газеты, и все это отдавалось пустым звуком в наших ушах. Как только чай бывал кончен, Саша отодвигал свой стул и стремительно бежал к столу молодежи, предоставляя всех тори, мигуэлистов и карлистов[198] их судьбе, в то время как он сам с упоением отдавался игре в трубочиста и смеху, становившемуся тем заразительнее, чем больше мы боялись гнева княгини. Будучи умной женщиной, она вскоре переменила свой метод и стала устраивать для Саши танцевальные вечера в Александровском дворце, в то время как ее политические партнеры приглашались к ней уже частным образом.
В ноябре папа привез из Берлина домой мама с Мэри. Мэри получила по возвращении свою собственную квартиру, покинула наш флигель и переехала поблизости к Саше. В Берлине с ней обращались как с взрослой, ввиду того что там принцессы в пятнадцать лет после конфирмации переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Мадам Баранова получила орден Св. Екатерины, и Матвей Виельгорский был назначен шталмейстером, ввиду приемов и представлений, в которых Мэри должна была принимать участие. Она похорошела, бабочка выпорхнула из кокона. Ее сходство с папа сказывалось теперь особенно, профиль к профилю она казалась его миниатюрой. И она стала его любимицей, веселая, жизнерадостная, обаятельная в своей любезности. Очень естественная, она не выносила никакой позы и никакого насилия. Ее ярко выраженная своеобразность позволяла ей всюду пренебрегать этикетом, но делала она это с такой женской обаятельностью, что ей все прощалось. Переменчивая в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудочно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и доставляла своим поведением часто страх и заботы мама. Сама еще молодая, она радовалась успеху дочери, испытывая в то же время страх перед будущностью Мэри. Последняя объявила, что никогда не покинет Отечества. За кого то она выйдет замуж?
Здесь я хочу, забегая много вперед, разъяснить натуру Мэри. Когда в 1866-м вспыхнула грустная братоубийственная война между северной и южной Германией, нам было предназначено держаться Австрии2. Тут я получаю от Мэри письмо, полное упреков, в котором она обвиняла меня в том, что я отрекаюсь от родины мама, что я вероломна, словом, задела меня и обидела, как только было можно. Я ответила ей, что наши мнения и взгляды очевидно разные и что лучше всего было бы это не затрагивать, пока длится война. Это было в июне. В августе был заключен Никольбургский мир и подтверждены наши тайные договоры с Россией. В это время я должна была из соображений здоровья поехать в Остендэ. В один прекрасный вечер во время чая, когда мы с Верой (дочерью моего брата Константина) и ее гувернанткой, с Цезарем Берольдинген[ом], Владимиром Фредерикс [ом] и другими сидели за столом, мы услышали оживленные голоса за дверью, которая распахнулась и — Мэри ворвалась в комнату и в слезах бросилась мне на шею: «Прости меня, Олли! Я прямо из Петербурга, чтобы обнять тебя». Как можно было ее не любить?
В 1834 году нас посетил наш дядя, принц Оранский со своим старшим сыном (теперешним королем Вильгельмом Нидерландским). Принц, который в свое время был адъютантом герцога Веллингтона, был очень хорош собой, к тому же овеян ореолом военных успехов. Он и его супруга, принцесса Шарлотта, великосветская дама, говорившая по-французски как парижанка, имели все данные, чтобы понравиться в Петербурге. Сын же, семнадцати лет, был настоящий остолоп. Как кузен и товарищ детских игр, каким он являлся, он проводил многие часы в наших комнатах. Он был влюблен в Мэри. Когда его отсылали под предлогом, что нам надо учиться, он прятался между двойными дверьми наших комнат. После каждого долгого молчания, позволявшего ему заключить, что урок кончился, он неожиданно у нас появлялся. Только в случаях, когда на урок приходил батюшка, его удавалось окончательно удалить. Он боялся одежды и бороды последнего. Точно такое же действие производила на него воспитательница Адини, мисс Броун, которую он к тому же находил глупой. Однажды он бросил ей в лицо нашу болонку, разозлившись на то, что она выбрала его партнером во время игры в молчание. Она должна была это сделать поневоле, оттого что он был последним. Никто не хотел с ним иметь дела, постоянно приходилось его удалять насильно, и когда его воспитатели брали его под руки, он награждал их пинками ног. Я думаю, он царапался бы, если бы это было возможно. История с мисс Броун и болонкой дошла до ушей его отца. Он получил 24 часа домашнего ареста. Когда он вновь появился, он стал еще невыносимее. Во время игры в серсо он втыкал булавки, о которые мы кололись, и когда, утомленные игрой, мы хотели отдышаться, он лил нам воду на затылок. Наконец, чаша переполнилась, и мы серьезно пожаловались папа. Тот решил, что молодой человек, вместо того чтобы сидеть за детским столом, будет отныне сидеть со взрослыми. Эта честь только разозлила его. Принц Оранский признался, что ничего не понимает в воспитании, но он, тем не менее, противился всему, что в этом отношении решала его жена. Супруги жили несчастливой семейной жизнью.
В августе 1833 года в Петербурге была построена Александровская колонна и через год, в августе следующего года, освящена. Это было оба раза поводом к большим торжествам, которым папа отдавался всей душой. Он любил такие церемониальные всенародные торжества и умел их обставлять так хорошо и с таким блеском, что воспоминание о них оставалось еще долго. Все торжества последующего времени казались мне потом только неудачным подражанием предшествующей эпохе.
Мой отец имел, по словам одного французского маршала, «le physique du metier»[199]. Его большой рост, его строгий профиль вырисовывались резко на светлой синеве неба. Движения, походка, низкий голос — все в нем было созвучно: спокойно, просто, властно.
Надо было видеть наших родителей, будь то в торжественных случаях в парадных нарядах или рука об руку гуляющими под деревьями нашего Летнего дворца, чтобы понять, как мы гордились ими, и с нами весь русский народ.
1837&nbsp;год
Саша и Мэри уже в течение целого года выезжали и много танцевали. Мама, выглядевшая старшей сестрой своих детей, радовалась тому, что может веселиться с ними вместе. Папа терпеть не мог балов и уходил с них уже в двенадцать часов спать, в Аничкове — чаще всего в комнату рядом с бальной залой, где ему не мешала ни музыка, ни шум. В этой нелюбви папа к балам и танцевальным вечерам много был виноват дядя Михаил, который не желал, чтобы офицеры приглашались на них по своим способностям к танцам, а чтобы, напротив, этими приглашениями поощрялись бы их усердие и успехи в военной службе. Но когда на балах не было хороших танцоров — не бывало и дам. В тех случаях, когда удавалось сломить упорство дяди Михаила, он появлялся в плохом настроении, ссорился с папа, и для мама всякое удовольствие бывало испорчено.
В эту зиму у нас, в Петербурге, был брат мама, дядя Карл. Он научил меня и Мэри играть на рояле вальсы Лайнера и Штраусов в венском темпе, он же пригласил, по желанию мама, оркестр Гвардейской кавалерии, чтобы научить их тому же. В светском отношении он держал себя непринужденно, считая, что может позволить себе многое благодаря своей обезоруживающей улыбке, что ему удавалось всегда даже с дедушкой. Однажды он пригласил офицеров и трубачей одного полка к себе в Зимний дворец без разрешения командира или одного из старших офицеров и выбрал как раз шесть лучших танцоров, которых можно было встретить во всех гостиных. Конечно, это были только молодые люди из лучших семей, и в Берлине никогда никому и в голову бы не пришло возмутиться из-за этого. Но в глазах дяди Михаила это было преступлением. Дядя Карл пригласил и мама, которая появилась у него, чтобы также протанцевать несколько туров. Как только она появилась, трубачи заиграли вальс, дядя пригласил мама, Мэри и молодые фрейлины с офицерами также закружились, все были в самом веселом настроении, как вдруг открылась дверь и появился папа, за ним — дядя Михаил. Все кончилось очень печально, и этого конца не могли отвратить даже обычные шутки дяди Карла.
Воздух был заряжен грозой, и вскоре она разразилась одним событием, которое косвенно было связано с неудачным балом. Среди шести танцоров, которых пригласил дядя, был некто Дантес, приемный сын нидерландского посла в Петербурге барона Геккерна. По городу уже циркулировали анонимные письма, в которых обвиняли красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет этому Дантесу ухаживать за собой. Горячая кровь Пушкина закипела. Папа, который видел в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился к нему с большим вниманием и это внимание распространял и на его жену, которая была в такой же степени добра, как и прекрасна. Он поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной[200], довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся, ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя после этого бала Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли, и наш великий поэт умер, смертельно раненный его рукой.
Папа был совершенно убит и с ним вместе вся Россия, оттого что смерть Пушкина была всеобщим русским горем. Папа послал умирающему собственноручные слова утешения и обещал ему защиту и заботу о его жене и детях. Он благословлял папа и умер настоящим христианином, на руках своей жены. Мама плакала, а дядя Карл был долгое время очень угнетен и жалок.
Жуковский и Плетнёв, наши русские учителя, оба дружные с Пушкиным и члены литературного кружка «Арзамас», давно уже познакомили нас с сочинениями Пушкина. Мы заучивали его стихи «Полтава», «Бахчисарайский фонтан» и «Борис Годунов», мы глотали его последнее произведение «Капитанская дочка», которое печаталось в «Современнике». В память погибшего друга Плетнёв взял его журнал и продолжал издавать с большим успехом.
Папа освободил Пушкина от всякого контроля цензуры. Он сам читал его рукописи. Ничто не должно было стеснять дух этого гения, в заблуждениях которого папа никогда не находил ничего иного, как только горение мятущейся души. Все архивы были для него открыты, он как раз собирался писать историю Петра Великого, когда смерть его похитила. Никто не походил на него. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев — все это были таланты, но ни один из них не достиг высоты гения Пушкина. <..>
Папа радовало то обстоятельство, что его любили в народе за его справедливость и энергию. То уважение, которое он внушал, исходило главным образом от его взгляда, который могли переносить только люди с чистой совестью. Все искусственное, все наигранное рушилось, и всегда удавалось этому взгляду торжествовать надо всем ему враждебным.
Папа стоял как часовой на своем посту, Господь поставил его туда, один Господь был в состоянии отозвать его оттуда, и мысль об отречении была немыслимой в его представлении о чувстве долга. В то время он был на высоте своей власти и его влияние на окружающих казалось неисчерпаемым. Позднее, когда он узнал, что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество устоять дальше никогда не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаться унынию; но он понял, как ничтожен человек. Как часто он говорил нам в это время: «Когда меня не будет больше, молитесь обо мне».
Во время нашего посещения Москвы мы осмотрели также Грановитую палату, одно из старейших зданий города. Мы проходили через все покои, через бесчисленные часовни этого старого дворца, и папа поднимался с нами в терема, где в свое время жили царицы, и которые реставрировались теперь в том русско-византийском стиле, который восстановил художник Солнцев.
Восхищенный этой первой пробой, папа решил построить на месте дворца, созданного во времена царствования императрицы Екатерины и не носившего ни малейшего народного характера, новую постройку, большую и прекрасную, для того чтобы она могла служить для будущих празднований коронаций. <..> Он построил целый ряд прекрасных колодцев с чистейшей водой, которая с громадными затратами проводилась издали. Промышленность, начинавшая развиваться, пробовала торговать своими товарами. Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготовлял тафту и бархат. Ему мы обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы одевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха персидского. Почти всегда мы, сестры, были одинаково одеты, только Мэри разрешено было еще прикалывать цветы.
В Москве мне пришлось принять участие в некоторых балах и торжественных обедах, без особой на то охоты, я всегда этого боялась, так как папа очень следил за тем, чтобы мы всё проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами и адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты — прекрасные солдаты, а потому плохие танцоры. Перед мазуркой меня отсылали спать. Об удовольствии не могло быть и речи.
Когда давался торжественный обед, за маленьким столом на двенадцать приборов говорил только один папа. Он рассказывал о поездках или иных воспоминаниях, был весел, шутил или даже говорил двусмысленности. Когда он говорил о серьезных вещах, его речь захватывала, как это часто бывает у людей, которые живо воспринимают и действительно убеждены в том, что они говорят. После обеда он стоял у камина и разговаривал с генералами о военных делах: вспоминал Бородино, Лейпциг, вступление в Париж. Мама сидела в кругу прочих гостей. Там были очень оживленные разговоры, особенно если при этом был Серж Строганов, скрывавший под серьезной внешностью веселый темперамент и пользовавшийся большим расположением дам. По вечерам занимались музыкой или же смотрели, как светские артисты играли на сцене. Однажды даже давали «Севильского цирюльника», и все очень хорошо играли. Почин к этому исходил по большей части от мама и тети Елены или прежних придворных дам, ставших москвичками, но сохранивших еще их прежний подъем и умевших занимать папа.
Несмотря на мою светскую жизнь, я все еще оставалась ребенком и сейчас еще вспоминаю те шалости, которые я придумывала тогда. Особенно запомнился мне один случай. Анна Алексеевна обещала своим племянницам привести их во дворец. Немного взволнованные предстоящим представлением великой княжне, которая была в их возрасте, они воображали себе этот визит очень торжественным. Адини и я сложили целую гору подушек. Задрапированные пестрыми платками с лентами из Торжка, обмотанными вокруг голов, мы сели по-турецки наверх подушек, вооружившись киями от бильярда вместо табачных трубок. Дверь отворилась — полнейший конфуз! Затем взрывы хохота, киданье подушками — так произошло знакомство. Но Анна Алексеевна была очень долго огорчена таким недостойным представлением.
Занятий в эти недели, кроме музыки и чтения, у нас не было. Вместе с Мэри мы читали вслух книгу мадам де Сталь о Германии. С Кости, который не только имел «Историю России», но и хорошо знал ее, мы посещали Оружейную палату, монастыри и музеи. Он был прекрасным чичероне[201] и поражал всех своими меткими вопросами и замечаниями. При этом он также шалил, примерял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана Грозного и надел бы на себя и шапку Владимира Мономаха, если бы ему не помешал Литке. Мы присутствовали при облачении Макария Булгакова (1816–1883), известного знатока церковной истории, митрополита Московского, который был ректором Духовной академии в Петербурге. Филарет, который возлагал на него большие надежды, принимал участие в этой церемонии.
Адини не могла сопровождать нас, у нее болела нога и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шезлонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх к мама и она принимала участие в разучивании духовных песен, которое выдумал папа, с тех пор как узнал от Филарета, что Петр Великий пел в хоре. Наша часовня была сейчас же под комнатами родителей, туалетная мама даже сообщалась с хорами. Папа, Саша, Мэри и Адини, у которой было прекрасное сопрано, а также Анна Алексеевна и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопения, между ними «Отче Наш» и чудесную «Херувимскую», специально для Адини. По воскресеньям, перед обедней, все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения празднику, а главное — прокимен, который имел на все 52 недели года для каждого воскресенья свое собственное название и молитву. У папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза встречались с нашими, когда пели этот прокимен, и Саша потом, в память этого, делал то же, если присутствовал кто-либо из нас, певцов тогдашнего доброго времени.
При воспоминаниях о Москве я не могу забыть князя Сергея Михайловича Головина, богатого холостяка[202], имевшего прекрасную картинную галерею и массу бедных родственников, заполнявших его дом доверху: сестер, племянниц, подруг этих племянниц, бывших слуг с их семьями, служившими часто по три поколения его семье. Его стол был всегда накрыт на 50 персон. Об этом существовал анекдот: тридцать лет подряд появлялся в обеденный час у него человек, исчезавший сейчас же после десерта. В один прекрасный день его место осталось незанятым. — Куда он девался? Никто не мог ответить на это. Кто такой он был? И этого никто не мог сказать. Тогда стали узнавать, куда он делся, и выяснилось, что он умер ночью после своего последнего появления на обеде. Тогда только узнали его имя. Это очень показательно для беспечной патриархальной жизни прежней России. Императрица Екатерина [II] гостила в этом дворце Голициных, в то время как перестраивался Кремль. Кресло, на котором она сидела, и письменный стол, за которым она писала, хранились особо и с большим почетом.
Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри явилась блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений по примеру наших предков учредили какой-либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Был учрежден Дамский комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года были учреждены 12 школ в разных частях города, которые назывались «Отечественные школы» и прекрасно работали.
Седьмого декабря, после дня рождения папа, прекрасным зимним днем, мы покинули Москву. Утром было только 5 градусов мороза, вечером, в Твери, уже 15 и на следующее утро 20 градусов. Люди смазывали лица гусиным жиром, чтобы не отморозить нос и уши. Мы были плотно закутаны в шубы, в теплых валенках до колена и ноги в меховом мешке. Мэри, которой стало дурно от этого закутывания, должна была пересесть в другой возок, где опускались окна. Ее место в возке мама заняла Анна Алексеевна; мы весь день напролет пели каноны и русские песни, музыкальный репертуар Анны Алексеевны был неисчерпаем.
На станциях крестьяне приносили нам красные яблоки и баранки. Анна Алексеевна разговаривала с ними, зная, благодаря своей долгой жизни в деревне, что их интересовало и заботило.
Мама очень одобряла это, ввиду того что сама недостаточно хорошо говорила по-русски.
Десятого декабря мы прибыли в Петербург. 17 декабря был пожар в Зимнем дворце. Это было вечером. У нас была зажжена по обыкновению елка в Малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги. Родители были в театре, где давали «Бог и баядерка» с Талиони[203]. В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, папа неожиданно появился у нас с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. «Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков», — сказал он поспешно. В то же время взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: «Горит!.. горит!..» Мы раздвинули портьеры и увидели, что как раз против нас клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала. В несколько минут мы оделись и сани были поданы. Я еще побежала в мою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что мне было дорого. С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала мама и рассказала, что есть надежда спасти флигель с покоями их величества. Когда мама приехала из театра, ей сказали, что мы в безопасности. Тогда она сейчас же прошла к несчастной Софи Кутузовой (дочь петербургского генерал-губернатора, которая была очень слаба после несчастного случая) и очень осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Она оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок и не оставила ее, пока при ней был доктор. Только после этого она прошла к себе, где папа уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались, и старая каммер-фрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить безделушек и драгоценностей. Отсюда мама поехала к Нессельродэ, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара.
Когда я поднялась утром, в Аничковом, наверх к Мэри, она сидела за кофе, перед ней в вазе, как обычно, [был] ее воскресный букет: белая камелия, несколько ландышей и вереск. Розетти, бывший камер-паж, теперь офицер Преображенского полка, принес эти цветы вместе с лорнеткой, бриллиантовыми брошками и другими мелочами, которые лежали на подзеркальнике ее туалетной. Он знал все ее привычки и трогательно позаботился о том, чтобы все было на месте при ее пробуждении. Папа всю ночь пробыл на пожаре. Утром нам сказали, что сгорел весь дворец. В обеденное время мы поехали к нему и увидели, что огонь вырывается вдоль крыши, как раз над комнатами папа. Окна лопнули, и посреди пламени виден был темный силуэт статуи мама, единственной вещи, которую не могли спасти, так как она придерживалась железной скобой, замурованной в стене.
Когда папа в театре узнал о пожаре, он сначала подумал, что горит на нашей половине, а он всегда был против елок. Когда же он увидел размер пожара, он сейчас же понял опасность. Со своим никогда не изменявшим ему присутствием духа он вызвал Преображенский полк, казармы которого расположены ближе всех к Зимнему дворцу, чтобы они помогли дворцовым служащим спасти картины из галерей. Великому князю Михаилу Павловичу он отдал распоряжение следить за Эрмитажем и, чтобы уберечь последний, в несколько часов была сооружена стена: единственное, что можно было сделать, чтобы спасти сокровища, так как нельзя было и думать о том, чтобы выносить их.
В это время пришло известие о другом пожаре, в отдаленной части города. Папа послал туда Сашу с частью пожарных, чтобы немедленно помочь несчастным. В это время уже прибывали полки из других казарм. Пришлось поставить заставы, чтобы сдерживать толпу. Папа сам назначил генералов, которые должны были в разных этажах и квартирах следить за спасением инвентаря. В необычайном порядке, безо всякой спешки, как будто речь шла о переезде, солдаты опустошили один за другим все помещения от мебели, ковров и картин и превосходили себя в проявлениях доблести и ловкости при переноске тяжелых вещей. Можно было бы до бесконечности рассказывать об этом, так же как и о многом смешном и трогательном, но это завело бы нас в дебри.
Мы опять оказались сбитыми в тесную кучу в любимом гнезде нашего детства, Аничковом дворце. Это был счастливейший период моей юности. Мы жили как в русской поговорке: в тесноте, да не в обиде. Теснота делала совместную жизнь более интимной, чем в Зимнем дворце, где квартиры были разделены громадными коридорами. Там невозможно было между двумя уроками быстро пожелать друг другу доброго утра, в то время как следующий преподаватель уже ждал с уроком. И так было во всем.
Мэри выбрала себе единственную солнечную комнату, бывшую детскую столовую. Она так устроила ее, что она служила ей одновременно и кабинетом, и гостиной, и спальней. Низи и Миша, два неразлучных, получили нашу бывшую детскую, тогда как Адини и я получили разные комнаты, потому что я, как пятнадцатилетняя, теперь ложилась позднее. Моя рабочая комната имела окно на площадь, откуда было видно, как проезжал мимо весь большой свет. Конечно, эта комната стала сборным пунктом для всей семьи. В обеденное время проезжали домой чиновники из своих управлений. Около двух часов выезжал цвет молодежи, мы любовались выездами и лошадьми и обсуждали всякую мелочь.
К Рождеству я получила свою первую обстановку: письменный стол с креслом (оно еще существует до сих пор; это то, что мой муж употребляет в своей туалетной и подобные которому он заказал для всех своих комнат). Драпировка отделяла мой кабинет от рабочей комнаты. Перед столом была стоячая лампа под розовым абажуром. В одном из углов висела картина, которую я получила тогда ко дню рождения: старик в белом одеянии с красным крестом крестоносца. Под этой картиной стоял аналой с крестом и Евангелием. Здесь мы все исповедывались, и Мэри не могла видеть головы старца без того, чтобы не вспомнить всех грехов, в которых она каялась под пристальным взглядом картины.
Папа положил, чтобы на наш стол употреблялись 25 серебряных рублей[204]: одно блюдо на завтрак, четыре блюда в обед в три часа и два на ужин в восемь часов. По воскресеньям на одно блюдо больше, но ни конфет, ни мороженого. Для освещения наших рабочих комнат полагалось каждой по две лампы и шесть свечей, две на рабочий стол, две воспитательнице и две на рояль. Каждая из нас имела камердинера, двух лакеев и двух истопников. Общий гофмейстер следил за служащими, к которым причислялись два верховых для поручений. У мадам Барановой, кроме того, был еще писарь для бухгалтерии. К тому же у каждой из нас был свой кучер. Мой, Усачёв, умер в 1837 году и был заменен Шашиным, который сопровождал меня в Штутгарт. Прекрасный человек, прослуживший мне 37 лет и умерший в 1873 году. Я посещала его во время болезни; ему ампутировали обе ноги, но он все еще был весел и встречал меня всегда своей всегдашней доброй улыбкой и благословлял меня. Никогда и ни в чем я не могла упрекнуть его. Единственное, что ему ставилось в Штутгарте в минус, было то, что он давал слишком много овса своим русским лошадям.
Наши преподаватели получали 300 серебряных рублей в год и должны были получать эту же сумму пожизненно, как пенсию. Для нашего гардероба было ассигновано 300 рублей до нашего пятнадцатилетия, что нам никогда бы не хватило, если бы мама не помогала нам подарками на Рождество и в дни рождений.
На милостыню были предназначены 5000 рублей серебром в год. Остальное из наших доходов откладывалось, чтобы создать для нас капитал. Каждый год папа проверял наши расходы. После его смерти наш капитал стал употребляться для уделов.
Комнаты родителей, в этаже над нами, остались теми же, что прежде. После, когда теперь покойный цесаревич Никс получил Аничков, он все переделал, и это отсутствие уважения к традициям оскорбило меня. Сашка же и Минни[205], напротив, относились с уважением к петергофскому дворцу, что делает честь их уму и сердцу. Может быть, будет небезынтересно для истории, если я дам краткое описание комнат наших родителей в Аничковом, как они были обставлены во вкусе 1817 года.
Спальня была обита голубым голландским бархатом, вся мебель, во вкусе «ампир», позолочена.
Туалетная — белая, без ковра, с лепными украшениями на стенах и потолке. Громадное зеркало на подставках из ляписа занимало целую стену. Оно было еще со времен императрицы Екатерины Великой. Перед камином стоял туалетный стол. Широкий диван стоял над опущенной в пол ванной. Кроме этого только несколько шкафов красного дерева и на стенах картины маслом, изображавшие членов прусского дома.
Кабинет был обит зеленым, потолок представлял небо в звездах с двенадцатью женскими фигурами, символами месяцев года.
Двойной письменный стол, носивший шутливое название двухспального, перед ним кресло, у камина второе для папа и ширма, украшенная сценами из «Илиады». На окнах решетки, увитые плющом. Громадная печь, похожая своей формой на саркофаг, уставленная вазами, лампами и статуэтками. Я не знаю, было ли это красиво, но нам все нравилось, и никогда я больше этого не видела. Затем еще рояль, этажерки, уставленные раскрашенными чашками (самый изысканный подарок того времени), маленькими античными вазочками и безделушками. Прекрасные старые и новые картины висели по стенам. Мою любимую картину «Святое семейство» Франциа[206], к моей большой радости, я увидела потом в салоне Минни стоящей на мольберте. Я не помню, что стало с обеими картинами Грёза: девушкой, смотрящей в зеркало, и другой — с девушкой, играющей на флейте.
Будуар был очень мал, в нем помещался один диван и письменный стол, покрытый альбомами. Это было все. Сюда мама приходила в часы, когда хотела быть одна перед причастием, здесь велись родителями интимные разговоры и здесь же, перед прекрасным бюстом королевы Луизы (Рауха), нас благословляли перед свадьбой. 10 марта, в день рождения ее матери, мама украшала этот бюст венком из свежих цветов. Над письменным столом висели два ангела Сикстинской Мадонны, голова Христа, написанная мадемуазель Вильдермут (швейцаркой, гувернанткой мама), два портрета — Саши и Мэри, акварелью, затем рисунок солдата-гвардейца, написанный папа на дереве, и кое-что священное по воспоминаниям, совершенно независимо от художественной ценности. Сидя на ковре, мы читали в этом маленьком будуаре, особенно в Великом посту, английскую детскую повесть об Анне Росс, маленькой верующей девочке, умершей ребенком, и, каждый раз, как рассказ приближался к развязке, мы плакали горькими слезами.
Затем надо упомянуть библиотеку с простыми шкафами, затянутыми серой тафтой.
Туалетная папа — такая крошечная, что в ней с трудом могли передвигаться три человека; стены, увешанные военными сценами и английскими карикатурами. Библиотека папа была устроена так же, как библиотека мама, с той только разницей, что в ней над шкафами висели портреты генералов, с которыми он вместе служил. И наконец, кабинет папа — светлое, приветливое помещение с четырьмя окнами, два с видом на площадь, два — во двор. В нем стояли три стола, один — для работы с министрами, другой — для собственных работ и третий, который был покрыт планами и моделями, служил для военных целей. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянным колпаком лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта декабристов 14 декабря. Затем еще портрет принца Евгения Богарнэ, рыцарский характер которого нравился папа как пример верности, не пошатнувшейся даже в несчастии.
Когда папа страдал головной болью, в кабинете ставилась походная кровать, все шторы опускались, и он ложился, прикрытый только своей шинелью. Никто не смел тогда войти, покуда он не позвонит. Это длилось обычно двенадцать часов подряд. Когда он вновь появлялся, только по его бледности видно было, как он страдал, так как жаловаться было не в его характере. Хотелось [ес]ли ему несколько рассеяться между работой, он вызывал к себе Орлова или Эдуарда Адлерберга. Орлов был брат Жюли Барановой и товарищ его детских игр. Его вид был мне знаком с детства, но, в конце концов, я совершенно его не знала, никогда не обменялась с ним ничем, кроме самых банальных слов.
Он выглядел очень молодцевато, был затянут, как во времена императора Александра I, напудрен и подтянут. Он очень тяготился своей женой, которая была набожной плаксой, он же любил ухаживать. В конце концов, он кончил тем, что попал в руки известной кокотки, расточавшей милости от его имени. Последняя очень вредила ему, лично же — он был безупречен. Папа очень ценил его, так как он был прекрасным и понятливым работником. Мама же его недолюбливала.
Имя Орлова останется неразрывным с царствованием папа. Всегда добродушный, всегда благодушный, он был желанным гостем у нас. Папа постоянно дразнил его и называл «mauvais sujet»[207]. Часто приходилось искать его по крайней мере полчаса, прежде чем сесть за стол. Заботу о собственном доме он предоставил своей жене. Он явно предпочитал наш дом своему собственному, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Орлов принадлежал к тому типу русского человека, который сам по себе полон противоречий. Временами он мог совершенно распускаться, не одевался по целым дням, ходил в старых ночных туфлях, не брал в руки ни книги для чтения, ни одной бумаги. Но если дело шло о каком-нибудь поручении, которое давалось ему, — его старание и умение тонко вести самые сложные переговоры не знали себе равных. Во всех положениях он сохранял свободу своего ума, мужество и твердость, при этом не был ни дипломатом, ни солдатом. Он обладал тем, что отмечает русского человека — «готов ко всему, чего потребует царь».

Письмо-наставление императора Николая I цесаревичу Александру Николаевичу, врученное ему перед поездкой по России в 1837 году

Предпринимаемое тобой путешествие, любезный Саша, составляет важную эпоху в твоей жизни. Расставаясь в первый раз с родительским кровом, ты некоторым образом как бы самому себе предан, на суд будущих подданных, в испытании твоих умственных способностей. Вникая в сие, ты удостоверишься во всей важности сего предприятия, на которое взирать тебе следует не с одной точки любопытства или приятности, но как на время, в которое ты, знакомясь с своим родным краем, сам будешь строго судим.
Первая обязанность твоя будет все видеть с той непременной целью, чтобы подробно ознакомиться с государством, над которым рано или поздно тебе определено царствовать. Потому внимание твое должно равно обращаться на все, не показывая предпочтения к которому-либо одному предмету, ибо все полезное равно тебе должно быть важным; но при том и обыкновенное тебе знать нужно, дабы получить понятие о настоящем положении вещей. Время и опытность одни укажут тебе впоследствии причину многому, что с первого взгляда покажется непонятным или противным. На все ты должен смотреть глазом будущности как на приобретаемое себе в запас, на твои соображения. Для того же предмета обращение твое должно быть крайне осторожно; непринужденность, простота и ласковость со всеми должны к тебе каждого расположить и привязать. Оказывая должное уважение старшим властям, ты не столько взирать должен на личные их качества, до слуха твоего дойти могущих, сколько на доказываемую степень доверия к ним от правительства по важности занимаемой ими должности.
Суждения твои должны быть крайне осторожны, и тебе должно, елико можно, (избечь)[208] сии необходимости, ибо ты едешь не судить, а знакомиться и, увидев, судить про себя и для себя. С дворянством обходиться учтиво, отличая тех, кои прежней службой или всеобщим уважением того заслуживают; во всяком случае, обращать должное внимание к губернскому предводителю как к избранному сим сословием себе в голову. С купечеством ласковое и простое приветливое обхождение будет прилично, отличая среди их тех, кои известны своею добродетелью или полезными предприятиями. С простым народом доступность и непритворное ласковое обращение к тебе (привяжет). Где смотреть будешь войска, помни, что ты им не инспектор, потому, ежели и найдешь что не в должном порядке, свои замечания ни под каким видом непосредственно делать не должен, но сообщи наедине ближайшим начальникам; то же (делать) должен и в казачьих войсках, где ты предстанешь хотя и атаманом, но не действительным начальником. С духовенством соблюдай учтивость и должное уважение; где же случится посещать предметы богомолия, исполняй все обряды с подобающим уважением к святыне.
Нет сомнения, что везде тебя с искренней радостью принимать будут; ты внутри России увидишь и научишься ценить наш почтенный, добрый русский народ и русскую привязанность, но не ослепись этим приемом и не почти сие за заслуженное тобой; тебя примут везде как свою надежду, Бог милосердый поможет ее оправдать, ежели постоянно пред глазами иметь будешь, что каждая твоя минута должна быть посвящена матушке России, что твои мысли и чувства одну ее постоянным предметом иметь будут.
С тобой едет князь Ливен[209] и прочие тебя окружавшие; в частых с ними разговорах и в сообщении им твоих впечатлений получишь ты поверку в их правильности. Почтенный князь Ливен готов будет всегда наставить тебя добрым советом; ты молод, неопытен и сам почувствуешь, что подобный драгоценный друг тебе истинное счастье. Не нужно мне припомнить тебе, с каким уважением ты с ним обращаться должен. То же внимание имей и к прочим твоим спутникам; с товарищами будь дружен по-прежнему, но в общении соблюдай всегда должное приличие с ними, не дозволяя им никакого запанибратства.
Желаю, чтоб ты держал журнал своей проездки; ты имеешь уже сию привычку, никогда она не будет тебе столь полезна, как ныне, и время для сего будет достаточно.
Пиши мне только на досуге, просто как к лучшему твоему другу.

Письма Николая I великому князю Александру Николаевичу

С.-Петербург. 5 мая 1837 г.
1) Получено в Твери 7 мая 1837 г.
С сердечным удовольствием получил письмо твое, любезный Саша, из Зайцова, дай Бог, чтоб все твое путешествие было столь же счастливо, как начало оного; из сделанного тебе приема в Новгороде, где, однако, и прежде уже тебя видали, готовься к тому, что тебя далее ждет, где никого из нас еще не видали, но помни, что я тебе про это сказал, и не ослепляйся, а чувствуй и моли Бога, чтоб тебя укрепил и дозволил оправдать сию надежду. <..>
Сегодни был парад отличный во всех частях и погода — рай! Все оружия показались очень хорошо и даже (Митавский) полк прошел прекрасно. Одним словом, редко видал я столь удачный смотр, и твой папа очень весел и был бы еще веселей, если б твою милую рожу видал на смотру и потом за обедом, но что тут делать, служба службой, была пора веселья, теперь знай и службу.
Всем твоим спутникам кланяюсь, Бог с тобой, милый Саша, продолжай класть на него свою надежду и помни мои слова: «думай о будущем»! Целую тебя от всего сердца.
Твой старый верный друг папа.
Н.

С.-Петербург. 8 мая 1837 г.
2) Получено 11 мая 1837 г.
На дороге из Ярославля близ Ростова
Сегодня утром прибыл фельдъегерь с письмом твоим, любезный Саша, от 6 мая из Твери. Благодарю Бога, что ты здоров и совершаешь благополучно свою поездку; с радостью и любопытством читал я все подробности твоего пребывания. Меня не удивляет, что тебя хорошо принимают; теперь только что ты въехал в сердце России, тут-то увидишь, до какой степени добр народ и как жива привязанность его к нашей семье.
Мне приятно весьма слышать от Кавелина, что твое поведение согласно с моими желаниями и что ты показываешься таким, как должно будущему царю русскому. Не одного, а многих увидишь подобных лицам «Ревизора», но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся, иной смешон по наружности, но зато хорош по другим важнейшим достоинствам, в этом надо быть крайне осторожным. Сегодни ты следуешь Ярославлем и вспомнишь меня в угловой комнате или на балконе, любопытно знать, как это тебе понравится. Погода у нас другой день стоит холодная, и я не мог произвести полковых смотров, вчера мы прибивали знамена, и мы за тебя вдавили гвозди; завтра будет им освящение в Малой церкви; и сборный взвод их примет и отнесет в свое место. Сегодни был я в Первом кадетском корпусе и был весьма доволен учением, невзначай сделанным, учились молодцами. Нового, впрочем, ничего нет. <..>
Кланяйся спутникам, надеюсь, что Виельгорский отделался от простуды. Князю Ливену лучше.
Прощай, любезный Дидешка, Бог с тобой. Обнимаю тебя от всего сердца.
Твой старый верный друг. Я.

Царское Село. 14 мая 1837 г.
3) Получено 21 мая 1837 г.
На дороге из Вятки
между Глазовым и Ижевским заводом
Вчера после обеда получили мы твое письмо, любезный Саша, из Ярославля; благодарю Бога, что доселе все благополучно в вашем путешествии… Скажи Кавелину, чтоб чрез передового фельдъегеря открытым предписанием от моего имени к местным властям строжайше запрещено было выпрягать у тебя лошадей. Всего более опасаюсь подобных сцен, тут до беды недалеко. Хотя ты мне про Ярославль не говоришь, но кажется, это место тебе полюбилось. Сегодни [вижу] тебя в Костроме в Ипатьевском монастыре, где предвижу те же сцены.
Хотя ты уверяешь меня, что от 5% часов осмотров ты не утомляешься, однако смотри лишнего не делай, а дели по силам твоим, ибо успеть можешь и не сряду смотреть. Я замучен учениями, всеми был очень доволен, кроме Финляндских; Литовский очень понравился, а Павловским был отменно доволен. Теперь дал себе несколько дней отдыха и займусь чтением бумаг. На той неделе буду смотреть кавалергардов и конную гвардию. Погода у нас стоит отличная, сегодни вечером была небольшая гроза и славный дождик, после которого мы с мама проехали в кабриолете; вечер был отличный, и воздух напитан духом от сырых берез, т. е. чудо!
Твой верный старый друг. Н.
Твой Нептун1 со мной. Знакомится хорошо и гуляет, и очень мне послушен.

Царское Село. 19 мая 1837 г.
4) Получено 28 мая 1837 г.
На Кушвинском Благодатском заводе
Сегодни утром, вставая, нашел я письмо твое, любезный Саша, из Костромы, и благодарю милосердого Бога, что путешествие твое до сих пор идет благополучно, и молю Его, чтоб дал тебе довершить все, сходно с нашим желанием и ожиданием. Радуюсь, что ты ознакомился с частью сердца России и увидел всю цену благословенного сего края, увидел, и как там любят свою надежду. Какой важный разительный урок для тебя, которого чистая душа умеет ощущать высокие чувства! Не чувствуешь ли ты в себе новую силу подвизаться на то дело, на которое Бог тебя предназначил? Не любишь ли отныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу матушку Россию. Люби ее нежно; люби ее с гордостью, что ей принадлежен и родиной называть смеешь, ею править, когда Бог сие определит для ее славы, для ее счастия! Молю Бога всякий день в всяком случае, чтоб сподобил тебя на сие великое дело к пользе, чести и славе России. Благодарю искренно Кавелина за продолжение его писем, желаю, чтоб упоминал мне, как тобой доволен.
Журнал пишется хорошо, но нужно в нем помещать более подробностей об виденном вами, ибо он должен быть общий resume. или ваш памятник поездки, дабы со временем, в него заглядывая, вспоминать про виденное. Здесь нового ничего у нас нет, погода стоит прекрасная, сего дни учил оба 1-ых бат(альона) Преображенского и Семеновского полков. Первым был очень доволен, вторым не столько. Послезавтра смотреть буду кавалергардов и конную гвардию… Князю Ливену опять похуже. Жаль мне, что Виельгорский все плохо поправляется, лишь бы не хуже было; кланяйся всем твоим спутникам.
Бог с тобой, любезный Саша, обнимаю тебя от души. Где-то письмо сие получишь? Полагаю, в Перми.
Прощай, твой старый верный друг папа.
Н.

Александрия. 24 июня 1837 г.
11) Получено 29 июня 1837 г.
на ст. Чунаки
между Саратовом и Пензой
Благодарю тебя искренно, любезный Саша, за доброе твое письмо из Оренбурга, которое вчера вечером получил. Благодарю Бога, что твоя поездка продолжает быть успешной и что ты с пользою видишь любопытный этот край. Искренно же благодарю тебя за все твои добрые чувства ко мне по случаю дня моего рождения. Знай же, что лучший для меня подарок есть ты сам; тогда, когда имею случай и причину тебе сказать, что и тобой доволен. Все, что ко мне доходит про тебя, дает мне право с радостью тебе сказать: да, я тобой доволен. В мои лета начинаешь другими глазами смотреть на свет, и утешение свое находишь в детях, когда они отвечают родительским справедливым надеждам. Этим счастьем, одним, величайшим, истинным, наградил нас досель милосердый Бог в наших милых детях.
На тебя же взираю я еще иными глазами, может быть, еще с важнейшей точки; я стараюсь в тебе найти себе залог будущего счастья нашей любимой матушки России, той, для которой дышу, которой вас всех посвятил еще до вашего рождения, за которую ты также отвечать будешь Богу! Когда вижу, что надежды мои обещают быть не тщетными, что ты чувствуешь, что я хочу, чтоб ты чувствовал, что ты, час от часу более узнавая край, более и более его любишь и чувствуешь всю огромность будущей твоей ответственности, — тогда я счастлив. Спасибо тебе.
С удовольствием читал я описание всего тобой виденного… Башкиры — добрый народ, но я полагаю, что полезнее со (временем) обратить его в хлебопашцы, ибо пользы военной от него нет, зло же может когда-нибудь от них произойти. Вообще дикий вооруженный народ иметь за собой неудобно. Погода у нас сделалась ужасная, холод и дожди не перестают. Несмотря на то, вчера в Красном Селе в 5-м часу утра делал я тревогу и был всем отлично доволен, и тем более, что не было ни одного даже батальонного) учения, все шло славно. <..> Сегодни открывается (театр), а ход завтрашнего дня предположенный, обычный. <..> Прощай, милый Саша, Бог с тобой.
Твой навечно старый друг папа.
Н.
Жена мне вручила твои подарки, милый Саша, за которые искренно благодарю; завтра явлюсь с твоим палашом.

Из дневника великого князя Константина Николаевича

Царское Село. 8/20 июня 1844 г.
Мой дорогой Костя, должно быть, огорчен тем, что его мама ни разу еще ему не написала. Но, дорогой мальчик, если бы ты знал все то, что произошло в моем сердце в течение всего этого времени по причине плачевного положения, в котором находится наша дорогая бедная Адини, тогда понял бы это молчание. Вот папа вернулся, и я не должна больше нести груз одна, и у меня больше нет необходимости постоянно ему писать.
И вот я вспомнила о тебе, мой дорогой моряк — наш далекий сын. Ты не нашел своей сестры в Копенгагене. Она не может покинуть Петербург, то есть Царского. Она еще так слаба, что не может передвигаться по своей комнате, а если Бог позволит — она явит свое дитя миру в Петербурге, а не в Копенгагене…
Твои письма доставили мне удовольствие и заинтересовали меня; я с удовольствием вижу то, что тебе доставляет радость видеть эти далекие страны и привязанность народа к нашей семье, которая нас трогает и радует в то же время. Я молю Бога, чтобы он взял тебя под свою защиту во время путешествия по морю, я надеюсь, что все будет хорошо и что Небо благоприятствует этому пути и нашему свиданию. Бедный мальчик, как я жалею, что ты должен был оставаться долгие месяцы без всяких вестей отсюда и о твоей сестре Адини.
Молись утром и вечером о ней, и тогда мы снова встретимся в наших молитвах. Тысяча пожеланий Литке и всем другим, Сергею, Николаю… 1 Обнимаю, благословляю, люблю моего дорогого Костю и желаю, чтобы пришел час нашего свидания. Один Бог знает, как и с какими новостями соберемся мы вместе, и нам остается только надеяться, молиться и подчиняться его святой воле! Твоя мать, которая тебя любит. А.
Тут у меня полились слезы из глаз. Я увидел, с какою родительскою нежностью мама меня любит. Это меня тронуло до глубины сердца, и я бросился на колени и с жаром стал молиться Богу за нее и за бедную Адини; потом я стал целовать с умилением мой маленький портрет мама.
Два письма от братьев меня несколько развлекли. Слезы у меня обсохли, и я мог снова выйти на верх. Но все-таки мне было очень трудно и, к счастью, Самойло Иванович2 позволил мне спуститься на низ. Я тотчас принялся читать другие два письма — папа и Саши. Вот они:

Царское Село. 9 июня 1844 г.
По приезде моем сюда получил я два твоих милых письма, любезный Костя, и радуюсь душевно, что благополучно совершил свою поездку и с полным усердием принимаешься за службу. Я надеюсь, что чувство долга тебя поддержит и что будешь уметь, готовясь на свое ремесло, с усердием и прилежанием и полною любовью, приобресть уважение твоего начальства и твоих товарищей по службе; в том да поможет тебе милосердный Бог и возвратит к нам целым и здоровым.
Здесь предлежит нам жестокое испытание. Бедная наша Адини в весьма опасном положении. Отчаиваться было бы грешно, но должно нам всем с покорностью и безропотно покориться воле Божией; Ему лучше известно, что нам нужно, сколько оное для нас и непонятно. Смиренно будем же ожидать, что Он определит. Ты же ищи крепости и утешения у Него же с полною покорностью и надеждою. Обними Федора Петровича и всем твоим поклонись. Да хранит тебя всемилосердый Бог нам в утешение… Целую тебя душевно. Твой навеки старый друг, папа Н.

Тут я весь залился слезами и снова усердно молился Богу. Далее я прочел письмо Саши.

Царское Село. 9/21 июня 1844 г.
Прости меня, любезный Костя, что до сих пор не отвечал тебе на твое милое письмо, но мне столько было хлопот все это время, что я ни минуты свободной не имел.
Третьего дни папа воротился благополучно из Англии; мы с братьями ездили к нему на встречу в Петергоф.
К несчастью, причина его скорого возвращения столь для нас грустна! Тебе, вероятно, писали, что бедной нашей Адини хуже; наконец, доктора объявили нам третьего дни, что нет уже никакой надежды. Ты можешь себе представить, как это нас поразило.
Нам остается только молиться Богу. Впрочем, да будет воля Его. Вот одно утешение на этом свете в подобных случаях, ибо оно нам напоминает, что мы все созданы для другой жизни. Не могу более писать. У меня слезы так и льются. Обнимаю тебя от всей души. Твой верный брат и друг. Александр.

1 июля 1844 г. <..>
А дома! В Петергофе! Эта мысль наводит на меня тоску невыразимую. У меня в душе какое-то чувство тяжелое, которого не могу объяснить. Оно так и рвется. Множество воспоминаний вдруг в ней теснятся… Это все меня так и душит. Я сам не знаю, что со мною делается. И ничего этого не выходит наружу. Все остается внутри, и тем больше меня томит и мучает. О Боже мой! Боже мой! Адини! Бедная, что с ней делается? Мама, папа, которые, говорят, с горя как бы десятью годами состарились! А я у Нордкапа! На том краю света, ничего не вижу, не слышу, тоскую. И скоро ли это ужасное положение мое кончится?
24 июля 1844 г. В 4 часа меня разбудили на вахту. Ночью сделался противный ветер. Наконец, пройдя брантвахту[210] и сделав еще два поворота, вызвали всех наверх. Мы убрались парусами, привели к ветру и, наконец, раздалась блаженная команда: «Из бухты вон, Отдай якорь». Кончен поход. Мы дома. Мы воротились. Архангельский поход был, а не есть…
Папа мне сказал: «Бог нам ее еще сохранил. Она еще жива, но вот и все, что можно сказать об ней». Папа повел меня в церковь, стал на колени, мы последовали за ним, и тогда я стал усердно молиться. Сперва я благодарил Господа Бога за то, что Он привел нас так счастливо домой, а потом молил Его за бедную нашу Адини.
Когда папа встал, у него были слезы на глазах. Он меня поцеловал и сказал: «Продолжай как начал».
29 июля. Адини больше нет на свете. Да будет воля Твоя.
30 июля. Ужасно первое утро! Панихида утром, панихида вечером. Обедня. Первая ектенья[211] без нее! Отрадные слезы. Адини уж больше нет на свете. Одна отрада в молитве.
31 июля. Сегодня день смерти Адини[212]. Теперь мы оплакиваем другую Адини. Утром в 10 часов была коротенькая молитва перед Адини. Потом мы подошли к ее постели и перенесли в другую постель, вечную, тихую.
Мисс Г[игинботом] упала без чувств. Мы все рыдали. Адини лежит в гробе. Мы все за него схватились, подняли, понесли. Я шел с левой стороны у ног ее. У меня впечатлелось навсегда ее лицо в эту минуту. Мы ее понесли через сад в церковь и поставили ее на стол. Там дослужили панихиду, потом обедню, и вечером опять панихиду.
1 августа 1844 г. Гроб поставили в Адинин ландау[213]. Мы сели верхом и поехали шагом. Адини навсегда оставила Царское Село.
3 августа. Гроб стоит закрытый, но 3 августа его открыли. Мы с ней в последний раз простились. Папа и мама ее благословили и последние поцеловали. Мы ее в последний раз видели до минуты общего соединения.
4 августа. Настал, наконец, тяжелый последний день. Не забуду я никогда, как гроб понесли, как папа вполголоса сказал: «С Богом», как гроб медленно стал опускаться в тихую могилу, как мы все бросили на него землю, как, наконец, я в последний раз взглянул на него в глубине могилы — и все исчезло с лица земли, что было Адини.
[23 апреля 1847 г.] Да благословит Господь милосердный твою помолвку, любезный Костя, и да будет тебе твоя Санни тем, что мне твоя мама вот скоро 30 лет. Этот решительный шаг — эпоха в твоей жизни, ибо не только в тайне, ты пред всем миром уже принадлежишь частию милому созданию, которое тебе вверило будущее свое счастие, все это требует от тебя сугубой осторожности и тщательного наблюдения за собою, чтоб все твое поведение имело на себе отпечаток не детства, но зрелости, которую тебе приобрести следует. Твое сердце и добрые чувства мне ручаются, что с помощью Божиею, буде захочешь, все будет согласно твоему долгу и моим душевным желаниям. Обнимаю и благословляю вас обоих. Твой верный старый друг, папа Н.

Воспоминания Г. И. Филипсона

21 сентября [1837 г.], накануне приезда государя, задула бораик вечеру так скрепчала, что большая часть солдатских палаток были изорваны, а на кухнях невозможно было разводить огонь и варить кашу. Кое-где только расторопные денщики ухитрялись разводить огонь или ставить самовары под кручею, у самого берега моря. Кто не видал боры в этой части восточного берега Черного моря, тому нелегко вообразить их страшную силу. Северо-восточный ветер как бы внезапно срывается с гребня главного хребта, отстоящего от моря у Геленджика верст на пять; но туземцы и опытные моряки узнают приближение боры по некоторым признакам, и суда спешат заранее выйти из бухты в море, которое в такое время бывает совершенно спокойно. Береговой ветер не разводит волнения, и во все это время бывает совершенно ясная погода при довольно низкой температуре. Боры бывают чаще, продолжительнее и сильнее осенью и зимой; летом они продолжаются несколько часов или сутки; зимою они особенно опасны для судов, застигнутых в бухте. Стремительный ветер срывает верхушки волн, обливает суда, их мачты и снасти и, мгновенно замерзая, обращает все судно в глыбу льда. Тогда гибель судна неизбежна, и с берега невозможно подать никакой помощи. Так погиб в 1843 году военный тендер в Суджукской бухте, в глазах целого отряда. Судно обратилось в ком льда и пошло ко дну со всем экипажем. Все попытки подать помощь были тщетны: команды, посланные к берегу, не могли идти против ветра; людей несло ветром, и кто не падал на землю, мог быть разбит, наброшенный на дерево или строение. Говорят, что в Суджукской бухте боры сильнее, чем в Геленджикской; я этого не заметил, но во всяком случае они составляют такой недостаток этих единственных между Сухумом и Керчью бухт, который не обещает им никакой будущности.
Бора, дувшая перед приездом государя, была не из самых сильных. Вечером 22 сентября мы наконец увидели два парохода, на которых был государь со свитою. В первый раз русский царь посетил Кавказский край и, хотя посетил не так театрально, как бабка его посещала Новороссийский край, но, конечно, с неменьшею пользою.
С большим трудом и не без опасности государь вышел на берег в Геленджике, где ему приготовлена была квартира в доме коменданта, мало отличавшемся от остальных жалких мазанок. С 1831 г. Геленджик мало изменился. Без сухопутного сообщения гарнизон нередко нуждался в самом необходимом. Непривычный климат, беспрестанные тревоги и лишения произвели общую апатию и развили болезни, преимущественно перемежающиеся лихорадки и цингу. Первым комендантом был полковник Чайковский, от которого я слышал много рассказов об этой тяжелой поре: на первый день Пасхи офицеры всего гарнизона собирались к нему разговляться, и при этом закуска состояла из рюмки водки и нескольких селедок, составлявших неслыханную роскошь.
С государем были: великий князь наследник, граф Орлов, князь Меншиков и довольно большая свита. Не думаю, чтобы все они сколько-нибудь комфортабельно провели эту ночь, тем более что на рассвете начался пожар, недалеко от квартиры государя и от порохового погреба, где был значительный склад патронов и зарядов для отряда. Огонь охватил провиантские склады; при сильнейшем ветре он сообщился множеству тесно стоявших турлучных построек[214], крытых соломою и камышом. С самого начала пожара стали поспешно выносить порох за крепость; все это делалось второпях, и каждую минуту можно было ожидать взрыва. Опасность была крайняя, пожарных инструментов не было, да они были бы бесполезны при таком ветре. Офицеры и солдаты наперерыв бросались в огонь и соревновались в самоотвержении перед глазами государя. Наконец, его упросили выехать из укрепления в лагерь ранее, чем он предполагал. Войска были готовы к смотру.
Еще с весны Вельяминов предупредил всех о предстоящем смотре и просил озаботиться тем, чтобы нижние чины и офицеры имели одежду и вооружение по форме. Регулярные войска исполнили это приказание по крайнему разумению, а четыре пеших полка черноморских казаков были поставлены в прикрытие. Их резервы по безлесным вершинам хребта составляли прекрасную картину и придавали всему лагерю и смотру военный колорит. Войска были построены в одну линию, развернутым фронтом. Нижние чины были в боевой амуниции и в фуражках. Фронт был прямо против ветра. Когда государь подъехал к правому флангу, почти все фуражки были унесены ветром; нижние чины, держа ружье на караул, должны были отставить левую ногу вперед, чтоб удержаться на месте. Весь фронт кричал «ура!», а ветер в открытые рты нес песок, пыль и мелкие камешки. Картина была своеобразная..
Государь убедился, что ехать верхом по фронту невозможно. Он сошел с коня, мы сделали то же и таким образом дошли до левого фланга, беспрестанно набрасываемые ветром на фронт. Церемониального марша не было. Войска отпущены в лагерь, в котором не было ни одной целой палатки; только две калмыцкие кибитки в штабе и палатка Вельяминова уцелели. Последнюю восемь линейных казаков держали на оттяжках. Государь вошел в палатку и, напившись чаю, приказал Вельяминову позвать солдат, кто в чем есть, под одинокое дерево, которое он указал впереди лагеря. Ему хотелось сказать милостивое слово этому доблестному войску, в первый раз видящему своего государя. Ординарцы поскакали по всему лагерю; солдаты бежали со всех сторон к сборному месту. Они буквально исполнили высочайшую волю: кто был в мундире, кто в шинели, а кто без того и другого. Вокруг государя и наследника образовался кружок, внутри которого было несколько офицеров. Я был от него в двух шагах, а подле меня генерал-майор Линген в сюртуке, с шашкой через плечо. Из-под сюртука на целую четверть виден был бешмет из турецкой шалевой материи. Рядом с ним стоял полковник Горский, только что приехавший к отряду. Он был одет по форме, но через плечо на ремне висела черкесская нагайка. Государь, читавший, вероятно, наши реляции, спросил Лингена: «А где тут Аушецкие и Тляхо-фидские болота?» Старый Линген об них не слыхивал, Горский не знал их имени, хотя оба они много раз через них проходили. У меня всегда была очень острая память на имена, и я поспешил доложить, что эти болота на северном предгории. Толпа все росла, но говорить было невозможно за сильным ветром. Кружок сузился, и государь, стоя под деревом, спросил: «А где у вас Конон Забуга?». Это был унтер-офицер Кабардинского полка, недавно отличившийся и упомянутый в реляции. На вопрос государя раздался над его головою громкий голос: «Здесь, ваше императорское величество». Забуга, в одном белье, сидел на дереве, чтобы лучше видеть. Государь приказал ему слезть и, когда тот почти кубарем свалился на землю, государь поцеловал его в голову, сказавши: «Передай это всем твоим товарищам за их доблестную службу». Забуга бросился на землю и поцеловал ногу государя. Вся эта сцена, искренняя и неподготовленная, произвела на войско гораздо более глубокое впечатление, чем красноречивая речь, которой никто бы и не слышал. Войска с гордостью смотрели на мужественную красоту и царственную осанку своего государя и на прекрасного 19-летнего юношу, его наследника. Надобно отдать справедливость, Николай Павлович умел говорить от души горячее слово, которое шло прямо в душу. Выражение его лица в минуты благоволения было чрезвычайно симпатично. Его ласковое и простое обращение могло довести неопытного и непривычного собеседника до забвения его высокого сана. Зато в минуты гнева и раздражения его наружность мгновенно изменялась.
Государь был в самом лучшем расположении. Независимо от желания поблагодарить войска за их трудную и честную службу, он выражал свое довольство непривычною ему обстановкою, величественною природою, даже борою и наивными усилиями все делать и одеваться по форме; а между прочим, своеобразные отступления беспрестанно бросались в глаза ему, привыкшему к педантической точности в гвардии и при смотрах армейских войск. Говорят, что он сказал: «Я очень рад, что не взял с собою великого князя Михаила Павловича; он бы этого не вынес!». Говорят еще, что он приказал Вельяминову подать список разжалованных, которых было много в отряде. Это приказание он будто бы повторил два раза; но почему-то Вельяминов этого не сделал, по крайней мере до отъезда государя.
К вечеру бора начала утихать. Государь ночевал на пароходе, а утром 24 сентября пароходы снялись с якоря и пошли к Поти, откуда государь через Кутаиси поехал в Тифлис. Его путешествие по Закавказскому краю было неудачное и оставило в нем неприятное впечатление. Проезжая через Горийский уезд, где был расположен Грузинский гренадерский полк, государь увидел в лесу солдата, которого он принял сначала за туземца. Солдат был в рубищах, напоминающих солдатскую шинель и папаху. На вопрос государя солдат отвечал, что он третий год пасет свиней своего полкового командира, а прежде пять лет был в угольной команде. Это чрезвычайно рассердило государя. Вероятно, еще прежде ему было доложено о многих других действиях полковника князя Дадьяна по командованию полком. Этот штаб-офицер был нисколько не хуже других полковых командиров, но он был женат на дочери барона Розена, которым тоже государь был недоволен. В этом случае он явился козлищем отпущения за общие грехи, до некоторой степени неизбежные по местным обстоятельствам. По приезде в Тифлис государь перед разводом приказал снять с князя Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты (усердные исполнители сорвали их) и предал его суду за злоупотребления[215]. Впрочем, при этом же разводе он пожаловал звание флигель-адъютанта сыну барона Розена, гвардейскому поручику. В довершение всех неудач при выезде из Тифлиса, спускаясь с горы, лошади понесли экипаж, в котором сидели государь и граф Орлов; на крутом повороте экипаж опрокинулся, и государь упал на краю глубокого обрыва. К счастью, это падение не имело никаких серьезных последствий.

Высочайший приказ на имя кавказских войск от 16 ноября 1832 года

Храбрые воины!
Непоколебимому мужеству вашему вверил Я усмирение диких и необузданных племен дагестанских: лезгин, чеченцев, галгаевцев и карабулаков1, увлеченных к восстанию изувером Кази-муллой; водворение прочного между сими народами спокойствия и покорности правительству.
Подвиг сей совершен вами с успехом, ожиданиям моим вполне соответствующим. Повсюду поражали вы непокорных, и быстрого действия вашего не могли остановить ни бесчисленные препятствия, воздвигнутые на пути вашем самою природой, ни отчаянная храбрость мятежников. Толпы их истреблены на стремнинах и ущельях Кавказа, в продолжении многих веков почитавшихся неприступными и непроходимыми, а сам глава мятежа, хищный Кази-Мулла, пал, тщетно защищая против вас последнее убежище диких своих однородцев, знаменитое на Кавказе неприступностью своею, Гимры.
Воины! Вы стяжали полное право на Мою благодарность и Я исполняю долг приятный, торжественно изъявляя вам оную, столько же за примерную храбрость и неустрашимость вашу, сколько за мужественное терпение и твердость в бесчисленных трудах совершенной вами экспедиции, соблюдение во всех частях строгого воинского порядка и благоустройства и [за] все похвальные качества, коими вы в достопамятные кампании 1827, 1828 и 1829 годов стяжали удивление и справедливое уважение окружающих вас иноплеменных народов и упрочили между ними славу оружия Российского.
Я уверен, что слава сия будет всегда вашим уделом.
Николай.

Собственноручное письмо г[осударя] и[мператора] Николая Павловича к ген[ералу] Нейдгардту от 2 февраля 1844 года

Александр Иванович! Прочитав со вниманием все бумаги, содержащие как обзор нынешнего положения дел, так и проект предполагаемых действий, и расспрося и выслушав подробно полковника] Вольфа, нужным считаю отвечать тебе следующее:
Когда с сим же полковником] Вольфом сообщил я тебе, какие способы назначил Я для действия сего года, равно с какою целью Я предоставлял их в твое распоряжение, не были мне еще известны события, заставившие покинуть Аварию.
Хотя потеря сия значительно затрудняет исполнение непременной Моей цели, но не вижу, однако, ни одной уважительной причины, могущей Меня заставить отказаться от оной.
Предположение твое покорить Акушу и таким образом обеспечить тыл и левый фланг войск, действующих в северном Дагестане, правильно и совершенно полезно, потому соглашаюсь на оное и тем охотнее, что, как вижу, ты полагаешь кончить сию экспедицию до времени, удобного для начала действий в горах. Желаю только, чтобы лишних войск на сие не было употреблено, дабы сберечь силы для главных действий в горах.
Постройка укрепления на дороге из Акуши в Шуру хороша; но ты про Гергебиль ничего не говоришь; желаю знать, входит ли в твои предположения восстановить сей пост и в какой силе?
Затем обращаюсь к главной цели: действиям в Чечне и в горах. Здесь мысли наши совершенно не сходны.
Ты ограничиваешь все действия прогулкой по Чечне, возвращением Аварии, возобновлением Хунзаха и прочих брошенных фортов, а потом обращаешь все огромные способы, тебе данные, на одно улучшение наших укреплений. Согласно ли это с Моими ожиданиями, с Моими положительными требованиями.
Разберем все по порядку.
Возвратить Аварию не мудрено; но знать надо: для чего? Ежели с тем только, чтобы повторять все прежние ошибки, бедственными опытами искупленные, то это было бы ныне непростительно.
Хунзах никогда не был пунктом военной важности; одни политические причины, уже ныне исчезнувшие, могли заставить нас учинить ошибку — занять его; теперь же нет никакой уважительной причины с доброй охоты повторять то же.
Ежели занимать нам Аварию снова, то следует прежде всего ее узнать в подробности, чего доселе не было, и тогда убедиться, есть ли возможность избрать иной стратегический пункт, где бы можно было с пользою основать укрепление значительное, где бы, кроме гарнизона, можно было оставить, как в центре гор, постоянный отряд батальонов в шесть, с нужным числом артиллерии, который, занимая центральный пункт среди враждебных племен, мог бы во всякое время двигаться в любую сторону, имея возможность предупреждать всякий сбор, всякий замысел. Вот наша цель, иной быть не должно. Если, по тщательной рекогносцировке вверх по Андийскому Койсу, такого места не найдется, то решительно бросить Аварию, устроив только при входах в оную сильные посты, например, в Балаканах[216], может быть, и в Гоцатле, дабы вход был в руках наших.
Действия в Чечне тоже отнюдь не должны кончиться прогулкой; сперва надо разбить все скопища и стараться покорить Салатау, Дарго и в особенности Анди, как самое значительное и торговое место. Тогда, оставя сильный отряд в оном, в виде авангарда, для отнятия способов у неприятеля к новым сборам, обратиться сейчас к устройству передовой Чеченской линии на тех точках, кои по осмотру окажутся удобнейшими.
Мне желательно, чтобы отряд в Аварии в особенности старался достичь места, показанного на присланной карте под названием Энхели; тут переправа чрез Койсу и дорога на Анди; весьма хорошо было бы, если бы оказалось возможным тут устроить упомянутое выше укрепление; во всяком случае, чрез сие место, кажется, оба отряда могут войти в сообщение и в совокупное действие.
Здесь полезно будет не упустить из виду, какие местные способы представятся к возведению укреплений и проч, и нельзя ли будет, в виде подати, возложить на ближайшие племена доставку провианта, скота и дров. Ежели мысль сего укрепления состоится, то нужно будет связать сообщение с оным из Темир-Хан-Шуры посредством цепи малых, но крепких постов, чрез Ахальчи и Цатаных.
Когда все сие исполнится, или, при невозможности последнего, устоится хотя передовая Чеченская линия, тогда только Я найду, что плод соответствовать будет данным тебе способам.
Противное же, или то, чем ты полагал довольствоваться, унизило бы нас в глазах врагов, возвысило бы их дерзость донельзя и уронило бы совершенно дух тех войск, кои, по отсутствию 5-го пехотного корпуса, с которым вместе ничего не могли сделать, одни уже не почтут себя в возможности ничего впредь предпринимать; одним словом, это была бы гибель вместо помощи.
Неужели ты этого не видишь сам?
Надеюсь, что ты теперь убедишься в том, что невозможного Я не требую ни от тебя, ни от войск. Но требую откровенного ответа: берешься ли сие исполнить как непременную Мою волю или нет?
В первом случае действуй сходно Моей воле, или, ежели не считаешь возможным принять на себя ответственность исполнения, то скажи Мне, и тогда Я приму нужные по сему меры.

Американский посланник при дворе Николая I
[Дж. М. Даллас]

25 июня исполнилось сто лет со дня рождения императора Николая Павловича; царствование же его окончилось едва полвека тому назад, а потому, естественно, оно не стало еще достоянием истории. С одной стороны, многие вопросы, волновавшие умы при Николае I, не решены окончательно до сих пор и сохраняют всю жгучесть современности; с другой стороны — мы располагаем пока еще незначительным материалом для истории царствования императора Николая. В виду этого обстоятельства каждый новый источник для этой эпохи представляет несомненный интерес. Такое значение первоисточника имеют мемуары Джорджа Миффлина Далласа, который был в конце тридцатых годов американским посланником в Петербурге и неоднократно имел случай беседовать с русским императором. Мемуары эти напечатаны в журнале Century, и извлечения из них мы предлагаем вниманию наших читателей.
Даллас прибыл в Россию в 1837 году. 29 июля судно Independence, на котором ехал посланник, достигло Кронштадта. «Этот день, — рассказывает Даллас, — остался для нас навсегда памятным, вследствие неожиданного посещения императора Николая, который явился на судно инкогнито в сопровождении графа Нессельроде, князя Меньшикова, кронштадтского коменданта и прочего генералитета. Император вообще любит подобные неожиданные визиты инкогнито и выдерживает роль с ловкостью и развязностью. Наш вице-консул в Кронштадте, Леонарцен, около одиннадцати часов утра ехал вместе с капитаном Independence в его гичке сделать визит кронштадтскому коменданту. Вдруг на встречу им попался катер с императорской яхты, и в числе пассажиров его Леонарцен узнал самого царя; он немедленно повернул гичку назад, справедливо догадываясь, что Николай едет на Independence. Однако царь сначала заехал на датский фрегат, стоявший недалеко от нас, и пробыл на нем с полчаса, а затем уже посетил нас, в роли простого адъютанта или вообще подчиненного князя Меньшикова, так что даже последним поднялся на палубу. Так как он, во что бы то ни стало, хотел остаться неузнанным и даже свита не обращала на него особого внимания, то с нашей стороны было бы совершенно невежливо нарушить его инкогнито. Он скоро отделился от своих спутников, внимательно оглядел весь корабль, с любознательностью расспрашивал многих матросов и, случайно встретившись с моей малюткой-дочерью, схватил ее на руки, стал расхваливать ее красоту и засыпал ее поцелуями. Статная фигура царя и его проницательные глаза были, конечно, всеми замечены, и никто из нас ни минуты не сомневался в высоком сане гостя. Наконец он, держа под козырек, спросил князя Меньшикова, готов ли катер к отъезду, и, получив утвердительный ответ, поспешил на катер, предоставив другим распрощаться с нами. Тогда наш капитан прекратил игру и салютовал гостей сорока одним пушечным выстрелом, что заставило императора в свою очередь отказаться от инкогнито; он дал русскому фрегату ответить на салют и вместе выкинуть на мачте своего судна американский флаг и императорский штандарт. Появление последнего вызвало громовые салюты со всех судов в гавани и со всех кронштадтских фортов. Картина была выше всякого описания, и наш корабль казался центром, вокруг которого разыгрывалась одна из самых блестящих и восторженных сцен, какие только можно себе представить».
Во второй раз Даллас видел Николая Павловича 6 августа, когда представлялся ему в Петергофском дворце. Прием американскому послу и его жене был назначен в половине четвертого. «Нас привели, — пишет Даллас, — в роскошный вестибюль, откуда вверх шла широкая лестница с стенами, расписанными изящными фресками. Церемониймейстер проводил дам в боковые покои, откуда видны были грандиозные гидравлические сооружения, а я вступил в оживленный разговор с бароном Николаи. Мы были первыми, явившимися в приемную; но вскоре вся комната наполнилась блестящими военными и гражданскими сановниками, а также и дамами, которые возбуждали изумление своим красивым, изящным телосложением. Несколько времени мы разговаривали, поджидая, а затем меня провели в внутренние покои к императору Николаю. Едва я вошел в дверцу, как он быстро поднялся мне навстречу, протягивая руки, и с видимой искренней сердечностью поздоровался со мной.
— Мистер Даллас, — были его первые слова, — очень рад видеть вас в России. Благодарю вас за милую гостеприимную встречу, которую оказали вы мне на вашем корабле. Никогда не видывал я более славного судна. Я знаю, что когда я удалился, то вы узнали меня; но догадался ли кто-нибудь, пока я был еще на судне? Я видел ваш корабль в момент его прибытия, на обыкновенной походной ноге, — мне не хотелось осматривать его прибранным. Дивное судно! Я намерен послать несколько своих офицеров в Соединенные Штаты для обучения корабельной технике и попрошу вас снабдить их письмами, чтобы облегчить им успех в науке. Не уговорите ли вы капитана Никольсона отложить свой отъезд до следующей пятницы, когда в нашем адмиралтействе спустят новый двадцатипушечный корабль? Мне приятно было бы, если бы он присутствовал при этой церемонии и высказал свои замечания.
Я старался отвечать на все вопросы, которыми он засыпал меня. Потом он спросил, как обстоит дело с волнениями в Канаде[217], и заметил, что когда правительство начинает притеснять и забывает свои обязательства относительно колонии, то он считает вполне законным восстание и отпадение от метрополии. Я отвечал, что мало верю в пресловутое стремление канадцев к независимости, что недовольство давно уже растет там, но что, по моему мнению, население мало обнаруживает энергии и единения, так что вряд ли пойдет на решительные действия.
В конце разговора он снова пожал мне руку, а я поклонился и вышел. В перерыве разговора я передал ему свои кредитивные грамоты[218], но он положил их на стол, даже не открывая. На мои уверения, что Соединенные Штаты желают утвердить дружеское согласие между обоими правительствами, он ответил, что вполне уверен в искренности такого заявления и не останется в долгу перед нашим правительством в доказательствах истинной дружбы. Немедленно после этого меня провели к императрице, которая, между прочим, заметила, что наше правительство имеет обыкновение очень часто менять своих представителей в Петербурге, и желала знать, так же ли мы поступаем относительно других стран и не представляет ли это особого принципа нашей политики. Я отвечал, что такое явление совершенно случайно.
— Хорошо, — заметила она, — надеюсь, вы будете исключением, что Россия вам понравится и вы долго останетесь здесь».
После представления императору и императрице Даллас получил приглашение на обед во дворце. За столом Александра Феодоровна, которая довольно хорошо знала английский язык, много беседовала с Далласом об американской литературе и особенно о Фениморе Купере, романами которого в то время зачитывалась вся Европа. Все эти знаки внимания, в значительной степени обусловленные дипломатической учтивостью, произвели сильное впечатление на простодушного американца, который вырос на своей демократической родине в полном неведении придворного этикета, и потому придавал слишком большое значение всем словам своих царственных собеседников. Русская императорская чета своей обходительностью сразу покорила сердце Далласа, и все его отзывы о Николае Павловиче и его супруге звучат нелояльной симпатией. Не менее поразила Далласа широкая, роскошная жизнь и блестящий декорум[219] русской аристократии. С большими подробностями и с искренним изумлением описывает он балы, на которых ему постоянно приходилось бывать. Но мы пропустим все эти в сущности мало интересные детали и сосредоточим внимание лишь на отношениях Далласа к императорской семье.
Раз, уже в декабре 1837 года, Даллас ездил по Неве, закованной в ледяной покров, и с любопытством смотрел, как масса народа расчищала широкий ледяной путь среди реки. Он уже возвращался домой по Английской набережной, как вдруг навстречу ему промчались небольшие сани, запряженные одной лошадью. В них сидел, по-видимому, простой офицер, закутанный в синюю шинель, в шляпе с пером. «Я, — говорит Даллас, — прямо не заметил сидевшего в санях. Но вот он сделал рукой обычный жест, — поднес ее к шляпе, — и несколько раз кивнул мне головой, улыбаясь, как бы заставляя меня узнать его. Я успел еще снять шляпу и с почтением повернуться к нему: это был император всероссийский! Он быстро проехал дальше, и я заметил, что все, попадавшиеся ему порой, как бы инстинктом чуяли его приближение и быстро снимали свои шляпы». Дней через десять после этой случайной встречи Николай снова увидел Далласа на балу у графа Воронцова и, ласково пожимая ему руку, заметил:
— Полторы недели тому назад я встретил вас, и вы меня не узнали. А вот я никогда не забываю лиц, хотя бы видел человека всего пять минут!
Воронцова Николай заранее предупредил, что будет у него на балу, и просил, чтобы гости собрались к девяти часам.
— Боюсь, что это будет невозможно, ваше величество!
Однако император действительно приехал к девяти часам и оставался единственным гостем до одиннадцати. «Светская условность оказалась могущественнее его», — замечает по этому поводу Даллас. От Воронцова император поехал в театр, где в тот день шел балет с участием знаменитой Тальони. Но досмотреть спектакль до конца Николаю Павловичу не пришлось: ему доложили о страшном несчастии, — горел Зимний дворец. Немедленно поскакал он на пожар, и застал дворец уже объятый пламенем. «Подобного зрелища, — пишет Даллас, — я никогда не видывал. Император приказал, чтобы прекратили все рискованные усилия потушить или локализировать огонь, и пышный дворец со всеми сокровищами и произведениями искусства, собранными в нем, был предоставлен в жертву пламени. Кругом расположились колонны войск в полной парадной форме. Вся сцена напоминала торжественные похороны какого-то мощного монарха. Ходит много слухов и догадок относительно причины несчастия, но лишь один слух похож на правду, и все ему верят. Говорят, что несколько человек занимались в аптеке химическими опытами и нечаянно подожгли сосуд с легковоспламеняющейся жидкостью; огонь разлился и скоро принял страшные неукротимые размеры… Этот громадный пожар нимало не потревожил спокойствия в городе. Не было ни набата, ни гама, по улицам не гремели пожарные машины, народ не сбегался толпами. Наблюдение за огнем было поручено войскам и полиции, а они сделали все дело без шума, быстро и в полном порядке, чем вообще отличаются эти две корпорации».
«Весть о пожаре, — пишет Даллас через два дня, — быстро распространилась и завладела теперь всеобщим вниманием. Количество человеческих жертв определяют различно; одни доводят цифру до двухсот, другие останавливаются на восьмидесяти; но один генерал, бывший на самом месте несчастия, прямо говорил мне, что погиб только один человек. Между тем, рассказывают, что несколько гренадеров поплатились жизнью, так как провалился пол, когда их послали спасать трон. Говорят еще, что император не терял надежды потушить огонь, пока над дворцом развевался еще императорский штандарт; но когда штандарт исчез в пламени, государь решил, что такова воля Божия, и не пожелал более рисковать жизнью своих офицеров и солдат. Одно время свита вдруг потеряла из глаз императора, и поднялось сильное беспокойство, но оказалось, что он отправился в свой рабочий кабинет собрать и спасти свои бумаги и вскоре снова появился из дворца с большой связкой в руках. Около четырех тысяч человек жили в этом колоссальном здании, и многие из них все свои средства к существованию получали от дворца. Много молодых девиц, состоявших при дворе в качестве фрейлин или в других подобных званиях, сразу лишились всех своих драгоценностей и прочего имущества и были совершенно разорены. Некоторые из них до такой степени перепугались, что убежали с пожарища и были разысканы лишь через двое суток у знакомых. Все-таки самые драгоценные предметы удалось отстоять. Эрмитаж остался нетронутым. Замечательная портретная галерея, украшавшая стены исторической залы полководцев, была спасена солдатами, самоотверженно бросившимися в огонь. Государственные регалии также были вовремя вынесены. Императрица, вернувшись из театра, сама отправилась в свои покои и позаботилась о своих драгоценностях. Замечательная малахитовая ваза, считавшаяся одним из самых ценных предметов, оказалась настолько тяжелой и громоздкой, что шестьдесят человек не в силах были сдвинуть ее, и она погибла. Что касается до яшмовых колонн, которые украшали стены в покоях императрицы, то их даже и не пытались спасти, и они превратились в порошок. Предполагаемые убытки простираются до пятидесяти миллионов рублей. Отдан уже приказ приступить к реставрации здания, и император заявил, что желает в сентябре следующего года снова переселиться в Зимний дворец».
Вследствие этого пожара, происшедшего ночью с 17 на 18 декабря 1837 года, императорская чета принимала новогодние поздравления в Эрмитаже. Вот как Даллас описывает эту церемонию, которая, очевидно, произвела на него сильное впечатление. «Для поздравления съезжаются все придворные, все гражданские сановники, все офицеры. Я прибыл к подъезду как раз в назначенный час и сразу заметил, что возведение фундамента для Зимнего дворца подходит уже к концу. Возле дверей Эрмитажа стояли шеренги слуг в ливреях, на лестнице тоже толпилась масса людей. Когда доложили мое имя, то к нам подошел назначенный нашим провожатым свитский офицер в мундире конвоя его величества и, раздвигая густую толпу, теснившуюся на дороге, провел нас мимо двух шеренг богато разодетых сановников и офицеров, вдоль длинного коридора, увешанного редчайшими картинами; наконец, мы пришли в зал, назначенный для иностранных министров. Вдруг широко распахнулась створчатая дверь в противоположном конце зала и из нее высыпал целый цветник фрейлин в богатых и великолепных национальных костюмах. С полной непринужденностью двигались они по обширному и пышному залу, причем выделялись их стройные фигуры и изящные туалеты… Мы разместились полукругом, по старшинству, с австрийским посланником во главе, а наши секретари в почтительных позах стали позади. Скоро почувствовалось приближение императора и императрицы из внутренних покоев дворца. Первыми показались камер-юнкеры в шитых золотом мундирах, белых лосинных панталонах, чулках и башмаках, с буклями, в шляпах и перчатках; их было около двухсот. Потом вышли церемониймейстеры, Литта, Лаваль, Нарышкин и другие, с знаками своего сана. Вслед за ними шли великие княгини и княжны, ставшие в ряд направо от нас; затем последовали великие князья Михаил и цесаревич, которые отошли немного в сторону и оставили свободный широкий проход для императора и императрицы. Когда вошли их величества, мы все поклонились сначала государыне, а потом государю. Императрица подошла сначала к австрийскому послу, по обычаю, дала ему поцеловать руку и несколько моментов поговорила с ним. Одета она была ослепительно. Когда она отошла от австрийского посланника, к нему обратился император, от души пожал ему руку и оживленно заговорил. Затем они пошли вдоль всей линии [иностранных министров], останавливаясь возле каждого. Когда наступила моя очередь, я также поцеловал руку императрицы и выразил радость по поводу того, что летнее путешествие принесло пользу ее здоровью.
— Да, я совсем было поправилась, — отвечала она, — но теперь опять чувствую себя совсем скверно. Я не успела еще оправиться от неожиданного потрясения во время пожара и не знаю, как вынесу сегодняшний день. По утвердившемуся обычаю мне приходится поздороваться и поговорить почти с четырьмя тысячами человек. Уж и теперь я еле стою на ногах от усталости, — что же будет дальше?
Я сказал, что ее вид совсем не выдает ее самочувствия и выразил искреннее сожаление.
— Но, быть может, — прибавил я, — радость, которую возбуждает во всех ваше появление, благотворно подействует на вас и даст вам силы и мужество перенести церемонию.
Император пожал мне руку и спросил, почему я не был в четверг у графа Воронцова.
— Я видел там мистрисс[220] Даллас и ваших дочерей, но вас тщетно искал глазами.
— К несчастию, ваше величество, я приехал слишком поздно. Я был сильно занят почти до одиннадцати часов. Но, конечно, никакие дела не могли бы меня удержать, если бы я знал, что встречусь с вашим величеством.
— Попросту говоря, — отвечал государь с улыбкой, — вы больше соблюдаете правила светского тона, чем я.
Императрица говорила со мной по-английски, а император по-французски. Обойдя весь полукруг, они оба повернулись, поклонились всему дипломатическому корпусу вообще и покинули комнату в сопровождении всей свиты. А вслед за ними длинной, блестящей вереницей удалилась и толпа фрейлин, соперничавших одна с другой красотою и костюмами. Когда дверь затворилась, мы могли уехать; я поспешил к своей карете, торопясь домой, чтобы скинуть тесный мундир».
По-видимому, Далласу удалось снискать искреннее расположение императора Николая. По крайней мере, он чуть не при каждой встрече милостиво беседовал с американским посланником и высказывал ему свои симпатии перед всеми. Так, раз на балу у графа Нессельроде он громко обратился к Далласу:
— Вы первый человек, который заставил меня при публике заговорить по-английски. Надеюсь, что вы не откажетесь почаще беседовать со мной и учить меня этому языку.
— С полной готовностью, — отвечал Даллас, — хотя вы говорите по-английски так хорошо, что мне почти нечему учить вас. Однако я все же принимаю ваше предложение, чтобы почаще пользоваться вашим вниманием.
Через несколько минут к Далласу подошел наследник и, поздоровавшись с ним, заметил:
— Третьего дня я, проезжая в санях, встретил вас на Английской набережной, а вы и не узнали меня.
— Ваше высочество! — отвечал американец, — как могу я, иностранец, узнать вас, когда вы ездите без всякой свиты, как частный человек, крепко закутавшись в шинель и пряча лицо от холода? Если бы вы открыли лицо, то, надеюсь, убедились бы, что я знаю ваше высочество.
— Конечно, конечно! Но, по правде говоря, я предпочитаю обходиться без конвоя. Кажется, мы единственный царствующий дом в Европе, который отваживается на это…
Через неделю после бала у Нессельроде Даллас снова встретил государя у княгини Белосельской и напомнил ему про уроки английского языка. Николай Павлович подтвердил свое намерение воспользоваться услугами Далласа и завел с ним разговор о делах в Канаде. Американец выразил мысль, что Англия поступила бы вполне благоразумно, если бы признала независимость Канады.
— Но откуда тогда англичане брали бы себе строевой лес? — спросил император.
— С Балтийского моря.
— Да, это возможно. Только вряд ли такой превосходный и такой дешевый.
Затем речь перешла на проект Николая послать русских моряков для выучки в Америку.
— Жаль только, — заметил государь, — что мои подданные — великолепные солдаты, но плохие моряки.
— Дайте им возможность побывать в дальнем плавании, побороться с седым океаном, и вы увидите, — они исправятся, — возразил Даллас.
Возвращаясь к канадским волнениям, император заметил, что он никогда не стремился извлечь для себя выгоду из затруднительного положения другой державы, а между тем все обвиняют его в политике насилия.
— Вы так могущественны, что вполне естественно внушаете зависть, — сказал Даллас.
— Да, — подтвердил Николай, — мы могущественны, но нам сила нужна для обороны, а не для нападения.
Эту мысль он, очевидно, хотел особенно внушить своему собеседнику и, не полагаясь на свое знание английского языка, еще раз повторил ее по-французски.
Следующий урок английского языка произошел на балу у Бутурлиной, где были император, наследник и Михаил Павлович; двое последних танцевали. И Николай Павлович сам сделал один тур. Даллас заметил, что государь танцует очень легко.
— Какое легко! — улыбнулся император, — стар уж я!
— Не очень уж стары, ваше величество, — отвечал американец, — ведь вы на несколько лет моложе меня. Ведь у меня вся голова в седых волосах, а у вас нет ни одной седины.
— Да, — возразил государь, — волос-то у меня немного, да и те седые. А ведь это у меня парик, — пояснил он, проводя рукой по голове.
Вот еще несколько интересных отрывков из воспоминаний Далласа.
«4 декабря 1838 г. Салтыков рассказывал мне следующий случай с императором Александром I в Париже. Раз он очень быстро ехал в Мальмэзон повидать бывшую императрицу Жозефину. По дороге его карета, запряженная четверней, встретила французского офицера в богатом экипаже на паре рысаков. Француз не хотел сворачивать в сторону и только кричал:
— Дорогу! дорогу!
Вследствие этого экипажи столкнулись, и пролетка француза, опрокинувшись, разлетелась вдребезги. Лошади были сбиты с ног и изувечены, а их владелец пришел в совершенную ярость. Император выскочил из коляски и попросил у офицера извинения, выражая надежду, что он не ранен, и приписывая вину беспечности своего кучера.
— Нет, — вскричал француз, — вы, без сомнения, один из покорителей нашей столицы и думаете, что вам все позволено. Но я не намерен безропотно сносить подобные обиды и оскорбления. Я, как оскорбленный дворянин, требую удовлетворения и жду вас завтра в одиннадцать часов.
— Прекрасно, — сказал государь, — вы будете удовлетворены.
Утром на следующий день он послал к французу генерала Киселёва с роскошной пролеткой и парой превосходных бегунов, прося офицера принять их взамен попорченной накануне. Но француз надменно отказался от подарка и заявил, что желает иметь дело лично с другом генерала Киселёва и получить от него извинение или дуэль. Ответ Киселёва поразил его как громом:
— Это невозможно: мой друг — его величество император всероссийский.
15 января 1839 г. Маркиз Клэрникэрд описывал мне королеву Викторию. Это женщина небольшого роста, с красивыми, большими серыми глазами, очень выразительными, с особенными своеобразными манерами, которые выдвигают ее во всяком обществе. Когда она веселится, то напоминает прямодушную девушку, но сразу же может перейти к серьезному настроению: уголки рта опускаются, глаза широко раскрываются и смотрят внимательно. Она прекрасно поет и великолепно декламирует, причем голоса у нее без всякого напряжения хватает на очень большой зал, а произношение отчетливое и красивое.
27 февраля 1839 г. Князь Гогенлоэ рассказал мне следующий анекдот. Лет десять или двенадцать тому назад Жером Бонапарт на вечере у себя с большим азартом играл в карты. Он проиграл все деньги, какие имел при себе, проиграл кольца и, наконец, положил на стол часы. Они были не велики, сделаны из золота и с глухой крышкой. Одна из дам, смотревших на игру, заинтересовалась этими часами и взяла их в руки. Но когда она хотела открыть их, Жером поспешно выхватил часы у нее из рук и воскликнул:
— Этого нельзя!
Жена его, стоявшая тут же, настойчиво пожелала узнать, какой секрет кроется в часах, но, не добившись своего, рассердилась и вышла из комнаты. Тогда Жером открыл часы и показал всем присутствующим, что в них находится прелестная миниатюра его первой жены, Бэтси Пэтерсон.
— Вы видите, — пояснил он, — я никак не мог показать ей этого.
Князь Гогенлоэ говорит, что Жером долго еще после развода сохранял привязанность к своей первой жене.
4 апреля 1839 г. Тут много ходит анекдотов об обыкновении здешнего почтамта вскрывать корреспонденцию. Расскажу два случая. Не так давно один из иностранных министров жаловался самому графу N, что получил с почты пачку денег перемятыми, испачканными и явно распечатанными.
— Это, надо полагать, вышло по недосмотру, — равнодушно ответил граф. — Хорошо, я распоряжусь, чтобы впредь были аккуратнее.
В другой раз шведский посол, встретившись с директором почт, посоветовал ему, чтобы его подчиненные поосторожнее читали корреспонденции из Швеции. Директор горячо утверждал, что ничего подобного не могло случиться.
— Я и сам не считал это возможным, — отвечал швед, — но они по рассеянности посылают мне стокгольмские депеши за печатью голландского министра иностранных дел…
— Как же это так?.. — забормотал директор, растерявшись.
2 мая 1839 г. Вчера император встретил на бульваре молодого Мейлидорфа с товарищем. Он ехал верхом, они шли. Долго прожив за границей, молодые люди не узнали государя и потому не поклонились ему. Его величество соскочил с лошади, подошел к ним и строго сделал им замечание. Тщетно они извинялись, — он велел им следовать за собою до ближайшего караула и приказал дежурному офицеру отвести их в тюрьму. Страшно перепуганные, молодые люди просидели несколько часов на гауптвахте, ожидая всевозможных бед. Затем им сообщили, что император приказал отвести их в Аничков дворец. Во дворце их посадили в отдаленную комнату и оставили одних. К великому изумлению их, от времени до времени в дверях комнаты показывались лица молодых фрейлин, которые, бросив на узников взгляд, со смехом прятались. Наконец, явился император и, подойдя к ним, сказал:
— Молодые люди, теперь вы достаточно проучены. Надеюсь, что после этого вы узнаете меня, когда мы снова встретимся. А теперь, чтобы забыть тяжелые впечатления сегодняшнего дня, пожалуйте отобедать со мной и моей семьей».
Даллас пробыл в России всего два года: в июле 1839 года он уже уехал обратно в Америку. Вот как описывает он впечатления последних дней, проведенных им в Петербурге;
«29 июля 1839 года. Граф Воронцов сообщил мне, что император ожидает меня в кабинете, чтобы дать прощальную аудиенцию. Вечно буду я с гордостью и радостью вспоминать об этом последнем разговоре; он доказал мне, что я исполнил в России свой долг гражданина и достиг репутации, которой добивался.
Император принял меня сердечно, был ласков и говорил от души. Он пожал мне руку и обратился с такими словами:
— Зачем вы уезжаете в Соединенные Штаты в тот самый момент, когда все мы научились ценить вас и вашу семью, и когда весь мой двор без исключения утвердился в самом искреннем расположении к вам?
Я объяснил ему с полной откровенностью, что меня заставляют распроститься с Петербургом дела частного характера: воспитание детей и ограниченность средств, и что я сам испытываю глубокое сожаление, но подчиняюсь необходимости, с которой не могу бороться.
Он снова взял меня за руку и сказал, что мои слова опечалили его, но он надеется, что если со временем судьба улыбнется мне, то я снова посещу Россию, где меня будет ожидать самый сердечный прием. Я с своей стороны отвечал:
— Я почерпаю некоторое утешение в той мысли, что оставляю вас на верху благополучия. В счастливом браке вашей дочери (которая недавно вышла за герцога Лейхтенбергского) я предвижу для вас источник неисчерпаемых радостей. Все, что я имел счастие слышать о герцоге Лейхтенбергском, убеждает меня, что ваш выбор оправдает ожидания.
— Я уверен, — сказал Николай, которому, видимо, понравились мои слова, — я уверен, что это превосходный молодой человек, который окажется достойным того, что я для него сделал. Он сумеет составить счастие моего дитяти. Вы совершенно правы, в настоящий момент я вполне счастлив, как только может быть счастлив отец.
Тогда я заметил, что государь переживает теперь период внутреннего довольства, но философия говорит нам, что именно в такие периоды мы должны помнить о непрочности земного счастия и быть готовыми к печалям и горестям. Эта мысль, казалось, совпадала с мыслями государя. Радостное выражение его лица сменилось грустным, и он ответил:
— Да, плохое состояние здоровья моей жены внушает мне тяжелые опасения. Я не могу уговорить ее, чтобы она отказалась от того, что считает своим долгом, и отдохнула от утомительных приемов и выездов. Со дня на день она становится все слабее и слабее, а между тем даже теперь она настойчиво желает принимать участие во всех свадебных торжествах, подвергаться духоте, давке и прочим неудобствам, как будто ее здоровье совершенно крепко.
Потом император перешел к нашим политическим отношениям.
— Я счастлив, — заметил он, — убедившись, что между Россией и Соединенными Штатами существуют и могут существовать лишь отношения самого дружественного характера. Надеюсь, что и вы уезжаете в той же самой уверенности.
— Внимательно приглядываясь к этому вопросу, — отвечал я, — я пришел к убеждению, что важнейшие интересы нашего народа, как великой нации, вполне совпадают с интересами России.
— Не только наши интересы совпадают, — горячо подтвердил государь, — но и враги у нас одни и те же[221].
Мы заговорили о том, что политические учреждения обеих стран радикально разнятся в самой их сущности.
— Но, — заметил он, — и наше, и ваше правительство одинаково стремится к счастию и благополучию населения. Я в настоящее время занят мыслью о введении некоторых либеральных реформ, особенно по министерству юстиции, и надеюсь, что достигну успешно своей благой цели.
— Однако, ваше величество, — прибавил я, — необходимо, чтобы ваше око бдительно следило за всеми отраслями управления.
— Да, — подтвердил он, — при современном состоянии России это самая существенная и жизненная необходимость.
Я вручил императору письма моего правительства, отзывавшие меня в Америку, и он положил их на стол, не вскрывая печати. Мы снова пожали друг другу руки, и я оставил его. Граф Воронцов впопыхах бросился мне навстречу, говоря, что императрица также желает принять меня. Мистрисс Даллас и обе мои дочери только что вышли от нее. По всему дворцу шли торопливые приготовления к празднику, назначенному на сегодняшний вечер по поводу свадьбы, и я поэтому не засиживался у ее величества.
После приема я поспешил снять шпагу, надев венецианское домино[222], и отправился на костюмированный бал. Вряд ли где можно встретить более огромную и пеструю толпу людей различных поколений, званий, одеяний, физиономий, манер, причесок. Жара в зале стояла нестерпимая. Немедленно начался полонез. В первой паре шли их величества. Перед ними густая толпа почтительно расступалась, оставляя широкую дорогу для блестящего кортежа придворных и офицеров в блестящих костюмах. Теснясь, чтобы расчистить путь для танцующих, толпа притиснула меня, и я очутился сжатым между двумя киргизскими ханами, несколькими китайцами и кучкой русских крестьян. Выбиваясь из давки, я встретился глазами с императором, который, видя мое затруднительное положение и усилия, воскликнул громко на чистейшем английском языке:
— Прошу у вас извинения, сэр!
Я не имел возможности ответить на эти слова и ограничился поклоном и улыбкой. Несколько минут спустя я заметил, что государь подошел к мистрисс Даллас и вежливо спросил ее по-французски:
— Смею просить вас на полонез?
Затем предложил ей руку и повел по залу. Он радовался, что она скоро будет в Париже, говорил, что это великолепная столица, и что много лет тому назад он сам был там и до сих пор вспоминает про один тамошний бал. Затем он выразил сожаление, что не может ехать с нами.
Около девяти часов был сервирован роскошный ужин. После ужина все мы сели в экипажи и поехали по лабиринтам петергофского парка любоваться на иллюминацию и на дивные фонтаны, каких я никогда прежде не видывал. Картина была совершенно волшебная и напоминала чудеса Алладиновой лампы. Горело не менее 500 000 шкаликов[223], расположенных причудливыми фигурами. Было светло как днем; огни отражались в гладких озерах, сверкали из-за каскадов, тянулись бесконечными линиями вдоль аллей, длиною в четверть мили, группируясь то в высочайшие обелиски, то [в] грандиозные арки по нашему пути. Самый большой фонтан, Сампсон, со всех сторон окруженный бесчисленными фонтанами поменьше, сверкал и мелодично шумел, а ликующая двухсоттысячная толпа, наполнявшая все дорожки парка, расступалась перед нашей кавалькадой и теснилась к балаганам, расставленным на открытых местах для увеселения народа… Но совершенно невозможно хотя бы приблизительно передать все чудеса этого необычайного зрелища. Для меня и моей семьи оно было настоящим очарованием и не только осуществляло, но даже превосходило все, что мы читали, или о чем слышали.
Мы вернулись домой в четверть второго, поспешно переоделись в дорожное платье, уложили все вещи, распрощались с друзьями и поехали из Петергофа в Петербург. По дороге нас ждал новый беспрерывный источник удивления и развлечения. Весь путь от Петергофа до столицы был переполнен экипажами всевозможных родов, которые образовывали три или четыре непрерывных цепи и местами останавливались неподвижно от страшного скопления едущих. Дрожки, кибитки, телеги, омнибусы, коляски, кареты, громадные дилижансы окружали нас со всех сторон без конца, набитые мужчинами, женщинами, детьми в пестрых одеждах, но со всеми признаками полной усталости после шумного веселья. Мы от души все время смеялись над подпившими путниками, которые то клевали носами, то бушевали. Так как у нас на козлах сидел придворный егерь, то наша карета ехала свободно и всегда находила свободный путь. Дома мы были около четырех часов утра, сильно утомленные, но все-таки не ложились спать, оканчивая упаковку сундуков и чемоданов, чтобы в полдень отправиться в далекий путь».

Россия в 1839 году
А. де Кюстин

14 июля 1839 года
(ровно пятьдесят лет после взятия Бастилии 14 июля 1789 года)
Прежде всего взгляните на эти две даты: их соседство кажется мне любопытным. Начало нашей революции и свадьба сына Евгения де Богарне произошли в один и тот же день с разницей в пятьдесят лет.
Я только что вернулся из дворцовой церкви, где присутствовал на венчании великой княжны Марии и герцога Лейхтенберг-ского по греческому обряду. Я по мере сил постараюсь описать вам все увиденное, но вначале хочу рассказать вам об императоре.
На лице его прежде всего замечаешь выражение суровой озабоченности — выражение, надо признаться, малоприятное, даже несмотря на правильность его черт. Физиогномисты справедливо утверждают, что душевное ожесточение пагубно сказывается на красоте лица. Впрочем, судя по всему, это отсутствие добродушия в чертах императора Николая — изъян не врожденный, но благоприобретенный. Обычно мы с невольным доверием взираем на благородное лицо; какие же долгие и жестокие муки должен претерпеть красивый человек, чтобы его лицо начало внушать нам страх?
Хозяин, которому вверено управление бесчисленными частями огромного механизма, вечно страшится какой-нибудь поломки; тот, кто повинуется, страждет лишь в той мере, в какой подвергается физическим лишениям; тот, кто повелевает, страждет, во-первых, по тем же причинам, что и прочие смертные, а во-вторых, по вине честолюбия и воображения, стократ увеличивающих его страдания. Ответственность — возмездие за абсолютную власть.
Самодержец — движитель всех воль, но он же становится средоточием всех мук: чем больший страх он внушает, тем более, на мой взгляд, он достоин жалости. Тот, кто все может и все исполняет, оказывается во всем виноватым: подчиняя мир своим приказаниям, он даже в случайностях прогревает семя бунта; убежденный, что права его священны, он возмущается всякой попыткой ограничить его власть, пределы которой кладут его ум и мощь. Муха, влетевшая в императорский дворец во время церемонии, унижает самодержца. Природа, считает он, своей независимостью подает дурной пример; всякое существо, которое монарху не удается покорить своему беззаконному влиянию, уподобляется в его глазах солдату, взбунтовавшемуся против своего сержанта в самый разгар сражения; такой бунт навлекает позор на всю армию и даже на ее полководца: император России — ее главнокомандующий, и вся его жизнь — битва.
Впрочем, порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Временами человеколюбие одерживает в сердце родителя и супруга победу над политикой самодержца. Монарх, позволяющий себе отдохнуть и на мгновение забывающий о том, что его дело — угнетать подданных, выглядит счастливым. Мне весьма любопытно наблюдать за этой битвой между природным достоинством человека и напускной важностью императора. Именно этим я и занимался, покуда длилась брачная церемония.
Император на полголовы выше среднего роста; он хорошо сложен, но немного скован; с ранней юности он взял привычку, вообще распространенную среди русских, туго утягивать живот ремнем; обыкновение это позволяет ему выступать грудью вперед, однако не прибавляет ни красоты, ни здоровья; живот все равно выпирает и нависает над поясом.
Этот изъян, виной которому сам император, стесняет свободу его движений, портит осанку и придает всем его манерам некую принужденность. Говорят, что когда император распускает пояс, внутренности его мгновенно возвращаются в обычное положение, и это причиняет ему сильнейшую боль. Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить.
У императора греческий профиль, высокий лоб, слегка приплюснутый сзади череп, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлиненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нем скорее немца, чем славянина.
Император очень заботится о том, чтобы походка и манеры его всегда оставались величавы.
Он ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их; более того, ему, кажется, приятно быть предметом всеобщего внимания. Ему слишком часто повторяли и слишком много раз намекали, что он прекрасен и должен как можно чаще являть себя друзьям и врагам России.
Большую часть жизни он проводит на свежем воздухе, принимая парады или совершая короткие путешествия; поэтому летом на его загорелом лице заметна белая полоса в том месте, куда падает тень от козырька армейской фуражки; след этот производит впечатление странное, но не тягостное, ибо нетрудно догадаться о его происхождении.
Внимательно вглядываясь в прекрасное лицо этого человека, распоряжающегося по своему усмотрению жизнями стольких людей, я с невольной жалостью замечаю, что когда глаза его улыбаются, губы остаются неподвижны, если же улыбка трогает его губы, серьезными остаются глаза: это несовпадение выдает постоянную принужденность, которой вовсе не было видно в лице его брата Александра, быть может, менее правильном, но куда более располагающем. Император Александр был всегда очарователен, но иногда неискренен; император Николай более прям, но неизменно суров, причем суровость эта иногда сообщает ему вид жестокий и непреклонный; в нынешнем самодержце меньше обаяния, но больше силы; впрочем, по этой причине ему чаще приходится пускать эту силу в ход. Обаяние преумножает могущество, предупреждая непокорство: этот способ сберегать силы императору Николаю неведом. Для него главное — повиновение подданных; предшественники его ждали от подданных любви.
Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, как мне рассказывали; они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы. В церкви она была так взволнована, что, как мне показалось, могла каждую минуту лишиться чувств; несколько раз по лицу ее пробегала судорога, а голова начинала мелко трястись; ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится; увядшая прежде срока, она — женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет; она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает, она больше не принадлежит нашему миру; это тень земной женщины. Она так и не смогла оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол: весь остаток своих дней она принесла в жертву супружескому долгу.
Она даровала России слишком много кумиров, а императору — слишком много детей. «Всю жизнь только и делать, что плодить великих князей: жалкий жребий!..» — сказала одна польская дама1, не считающая себя обязанной хвалить на словах то, что она ненавидит в душе.
Все кругом видят состояние императрицы; никто о нем не говорит; император любит ее; у нее жар? она не встает с постели? — он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье; но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью; по правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение; в России все — женщины, дети, слуги, родители, фавориты — должны до самой смерти кружиться в вихре придворной жизни с улыбкой на устах.
Всё должно повиноваться замыслам императора, этого солнца умов; его замысел, замысел одного, становится судьбою всех; чем ближе стоят подданные к монарху, тем сильнее они от него зависят: императрицу эта зависимость губит.
Есть одна вещь, о которой здесь всякий знает, но никто не говорит, ибо здесь вообще никто не произносит ни единого слова о предметах, могущих живо заинтересовать кого бы то ни было: ни один из собеседников, ни тот, кто говорит, ни тот, кто слушает, не должен показывать, что тема их беседы достойна неослабного внимания и способна возбудить неподдельную страсть. Все могущество языка говорящие пускают в ход ради того, чтобы изгнать из речей мысль и чувство, не подавая притом вида, что скрывают их, ибо это выглядело бы неестественно. Величайшая принужденность, являющаяся следствием этих изумительных стараний — изумительных прежде всего по той тщательности, с которой они скрываются, — отравляет существование русских. Стараниями этими они расплачиваются за добровольный отказ от двух величайших даров Господа, вложившего в человека душу и даровавшего ему слова, чтобы выражать движения этой души, иначе говоря, давшего человеку чувство и свободу.
Чем больше я узнаю Россию, тем больше понимаю, отчего император запрещает русским путешествовать и затрудняет иностранцам доступ в Россию. Российские политические порядки не выдержали бы и двадцати лет свободных сношений между Россией и Западной Европой. Не верьте хвастливым речам русских; они принимают богатство за элегантность, роскошь — за светскость, страх и благочиние — за основания общества. По их понятиям, быть цивилизованным — значит быть покорным; они забывают, что дикари иной раз отличаются кротостью нрава, а солдаты — жестокостью; несмотря на все их старания казаться прекрасно воспитанными, несмотря на получаемое ими поверхностное образование и их раннюю и глубокую развращенность, несмотря на их превосходную практическую сметку, русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю — и не более.
Их цивилизация — одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство.
Нынче утром я поспешно оделся и отправился в дворцовую церковь; покуда коляска моя катилась следом за экипажем французского посла, я с любопытством глядел по сторонам. На подступах к дворцу я увидел войска, показавшиеся мне вовсе не столь великолепными, как о том говорят; впрочем, лошади у военных в самом деле превосходные. По огромной площади перед императорским дворцом сновали во всех направлениях экипажи придворных, люди в ливреях и солдаты в разноцветных мундирах. Красивее всех выглядят казаки. Хотя народу собралось много, собравшихся никак нельзя было назвать толпой, они терялись среди здешних просторов.
Молодые государства, особенно те, которыми правят абсолютные монархи, изобилуют безлюдными пространствами; люди, лишенные свободы, обитают в печальных пустынях. Густо населены лишь страны свободные.
<..>
Итак, мне бы хотелось, чтобы письмо это вы читали несколько более осмотрительно, нежели другие, а главное — не обошли вниманием примечания к нему, которые служат к его исправлению.

Петербург, 19 июля 1839 года
Поверите ли, уже пять дней как получил я ваше письмо от 1 июля и до сих пор, без преувеличения, не имел ни минуты, чтобы вам ответить. Я мог бы выкроить время только по ночам, но при той изнурительной лапландской жаре, какая теперь стоит, не спать было бы опасно.
Надобно быть русским и даже самим императором, чтобы выдержать утомление от нынешней петербургской жизни: по вечерам тут задают празднества, какие увидишь единственно в России, по утрам принимают поздравления при дворе, устраивают церемонии, приемы или же публичные торжества, морские и сухопутные парады; на Неве в присутствии всего двора, а с ним и всего города, спущен на воду 120-пушечный корабль — вот что поглощает все мои силы и влечет любопытство. Когда дни так насыщенны, становится не до писем.
Я говорю, что весь город и двор собрались посмотреть, как спускают на воду Невы корабль, самый большой, какой бороздил когда-либо эту реку, — но не подумайте, будто из-за этого на морском празднике была толпа. Русским менее всего недостает простора, и он же более всего им вредит; четыре-пять сотен тысяч человек, что живут в Петербурге, не заселяя его, теряются в обширных пределах этого необъятного города с сердцем из гранита и меди, телом из штукатурки и извести и оконечностями из крашеных бревен и гнилых досок. Досками этими, вместо городских стен, обнесено пустынное болото. Этот город — колосс на глиняных ногах; в сказочном великолепии своем он не похож ни на одну из столиц цивилизованного мира, даром что возводился в подражание им всем; но человек напрасно пускается искать для себя образцы на краю света — почва и климат властвуют над ним, понуждая создавать что-то новое, даже если хочется ему всего лишь повторить древних.
Я видел Венский конгресс, но не припомню собрания, которое бы роскошью драгоценностей и платьев, разнообразием и пышностью мундиров либо стройной величавостью целого могло сравниться с празднеством, что устроил император по случаю бракосочетания своей дочери, — вечером, в том самом Зимнем дворце, какой годом раньше сгорел и восстал из пепла по слову одного-единственного человека.
Петр Великий не умер! Нравственная сила его по-прежнему жива и по-прежнему деятельна: Николай — первый истинно русский государь, правящий Россией после основателя ее столицы.
Когда бал, данный при дворе в честь бракосочетания великой княжны Марии, близился к концу, императрица послала дежурных офицеров отыскать меня среди танцующих, но они с четверть часа не могли этого сделать, ибо я, по своему обыкновению, держался в стороне. Я был целиком поглощен красотою неба…
<..>
Русской важности никак не ужиться с бойкими, полными самозабвенного пыла истинно польскими танцами.
После каждого полонеза императрица присаживалась отдохнуть в душистой сени галереи, которую я вам описал; там она укрывалась от жары; в эту летнюю грозовую ночь в иллюминированном саду было так же душно, как во дворце.
Во время празднества я на досуге сравнивал две наши страны, и наблюдения мои оказались не в пользу Франции. Демократия по долгу своему разрушает упорядоченность большого собрания людей; празднику же в Михайловском замке особую красоту придавали всевозможные почести и хлопоты, предметом которых была государыня. Для изысканных развлечений королева необходима; но равенство имеет столько других преимуществ, что ради него можно и пожертвовать роскошью удовольствий; именно так и поступаем мы во Франции — похвальное бескорыстие; боюсь только, как бы наши потомки, когда настанет их черед наслаждаться усовершенствованиями, какие уготовили им чересчур великодушные предки, не пришли к иному мнению. Кто знает, не скажут ли про нас эти поколения, очнувшись от заблуждений: «Поддавшись ложному красноречию, они сделались тайными фанатиками и обрекли нас на явное ничтожество»?
Но что бы там ни сталось с американским будущим, которое многие пророчат Европе, я не устану призывать вас восхищаться празднеством в Михайловском замке. Восхищайтесь же им изо всех ваших сил — и тем, что я описываю, и тем, что не умею изобразить.
Перед ужином императрица, восседавшая под балдахином из редкостных растений, сделала мне знак приблизиться, и не успел я повиноваться, как к волшебному бассейну, чья бьющая вверх струя освещала нас бриллиантовой россыпью и освежала благовонными испарениями, подошел сам император. Взяв меня за руку, он подвел меня к креслам своей супруги, остановившись в нескольких шагах от нее; здесь ему было угодно долее четверти часа беседовать со мною о различных интересных предметах: государь этот говорит с вами отнюдь не так, как большинство государей — единственно для того, чтобы все видели, что он с вами говорит.
Первым делом он в нескольких словах похвалил красоту и стройный порядок празднества. Я отвечал, что «удивляюсь, как он, ведя жизнь столь деятельную, умеет найти время для всего, и даже для того, чтобы разделить удовольствия толпы».
— По счастью, — продолжал он, — механизм управления в моей стране весьма прост; когда бы при наших расстояниях, создающих трудности во всем, правление было сложным по форме, для него недостало бы головы одного человека.
Я был поражен и польщен такой откровенностью: император, лучше чем кто-либо понимая, о чем ему не говорят, произнес в ответ на мои мысли:
— Я потому так разговариваю с вами, что знаю — вы можете меня понять; мы продолжаем дело Петра Великого.
— Он не умер, ваше величество, его гений и воля по-прежнему правят Россией.
Когда прилюдно беседуешь с императором, вокруг собирается множество царедворцев, но держатся они на почтительном расстоянии, так что никто не может слышать слов повелителя, на которого, однако, устремлены все взоры.
Если государь удостаивает вас беседы, вы попадаете в затруднительное положение, но отнюдь не из-за него, а из-за придворных.
Император продолжал:
— Исполнять эту волю весьма непросто; всеобщая покорность заставляет вас думать, будто у нас царит единообразие — избавьтесь от этого заблуждения; нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Многообразие лежит в глубине, одинаковость же — на поверхности: единство наше только кажущееся. Вот, извольте взглянуть, неподалеку от нас стоят двадцать офицеров; из них только двое первых русские, за ними трое из верных нам поляков, другие частью немцы; даже киргизские ханы, случается, доставляют ко мне сыновей, чтобы те воспитывались среди моих кадетов, вон один из них. — С этими словами он указал мне пальцем на маленькую китайскую обезьянку в диковинном бархатном костюме, с ног до головы усыпанную золотом; на голове у юного азиата красовалась высокая прямая шапка с острым верхом и большими, загнутыми кверху круглыми отворотами, похожая на шутовской колпак. — Вместе с этим мальчиком здесь воспитываются и получают образование за мой счет двести тысяч детей.
— В России все делается с размахом, ваше величество, здесь все огромно.
— Даже слишком огромно для одного человека.
— Но какой человек был когда-либо ближе к своему народу?
— Вы имеете в виду Петра Великого?
— Нет, ваше величество.
— Надеюсь, в своем путешествии вы не ограничитесь только Петербургом. Что еще намерены вы повидать в моей стране?
— Я хотел бы уехать сразу после празднества в Петергофе, ваше величество.
— И куда же?
— В Москву и в Нижний.
— Хорошо; однако вы слишком рано отправляетесь в путь: вы уедете из Москвы прежде, чем туда прибуду я, а мне бы доставило большое удовольствие вас видеть.
— Слова вашего величества переменят мои планы.
— Тем лучше, мы вам покажем, какие работы предприняты нами в Кремле. Моя цель — сделать эти старинные постройки более подходящими для нынешнего их употребления; слишком маленький дворец стал для меня неудобен; вы получите также приглашение на любопытную церемонию на Бородинском поле: я должен заложить первый камень памятника, который велел возвести для увековечения этой битвы.
Я промолчал, и выражение лица у меня, разумеется, стало серьезным. Император пристально взглянул на меня и продолжал мягко, с тронувшим меня оттенком участия и даже сердечности:
– По крайней мере, вам будет интересно посмотреть на маневры.
— Мне все интересно в России, ваше величество.
Я видел, как маркиз***2, одноногий старик, танцевал полонез с императрицей; танец этот — не что иное, как торжественная процессия, и маркиз, хоть и весь искалеченный, может его прошагать. Сюда он прибыл с сыновьями; они путешествуют как истинные вельможи; на собственной яхте переправились из Лондона в Петербург, куда доставили для них множество английских лошадей и английских карет. Их экипажи если не самые богатые, то самые изысканные в Петербурге. Здесь этих путешественников принимают с подчеркнутым радушием, они приближены к императорской фамилии; благодаря пристрастию к охоте и воспоминаниям императора, в то время великого князя, о путешествии в Лондон между ним и маркизом*** установились те вольные отношения, какие, сдается мне, приятны скорее государям, нежели персонам, которые сподобились такой милости. Там, где невозможна дружба, близость кажется мне обременительной. Глядя, как обращаются сыновья маркиза с членами императорской фамилии, можно подчас подумать, что они одного со мною мнения на сей счет. Если вдруг людьми, приближенными ко двору, овладеет откровенность, то где же найдет прибежище славословие, а с ним и учтивость?[224]
Вы и представить себе не можете, какую бурную жизнь мы здесь ведем; одного зрелища подобной сумятицы достало бы, чтобы утомить меня.
Юный***3 теперь в Петербурге, мы повсюду встречаемся и рады друг другу; он — типичный современный француз, но по-настоящему хорошо воспитан. Он, по-моему, в восторге от всего, и довольство его так естественно, что передается другим, а стало быть, этот молодой человек нравится русским, думаю, в той мере, в какой сам хочет им понравиться; он толковый путешественник, образован, собирает много фактов, но расчисляет их лучше, чем оценивает, ибо в его годы цифры даются легче, чем наблюдения.
<..> Спектакль мне не слишком понравился; главным образом меня занимали зрители. Наконец прибыл двор; императорская ложа являет собой блистательный салон, занимающий всю глубину зала; салон этот освещен еще ярче, нежели остальной театр, весь залитый светом.
Появление императора произвело на меня изрядное впечатление. Когда он в сопровождении императрицы, а за ним все члены фамилии и придворные приближается к барьеру ложи, публика разом встает. В парадном мундире алого цвета император особенно красив. Казацкая форма к лицу лишь очень молодым людям; этот же мундир более подобает мужчине в летах его величества; он подчеркивает благородство его черт и фигуры. Прежде чем сесть, император приветствует собравшихся с тем исполненным учтивости достоинством, какое отличает его. Одновременно приветствует зрителей императрица; больше того, даже и свита приветствует публику, что показалось мне не вполне почтительным по отношению к последней. Зал отвечает государям поклоном на поклон и, сверх того, бурно аплодирует им и кричит «ура».
Эти преувеличенные изъявления восторга имели характер официальный, что изрядно их обесценивало. Императору на его родине хлопают из партера его же избранные придворные — экое диво! В России подлинной лестью была бы внешняя независимость. Русские не открыли для себя этот окольный способ понравиться; говоря по правде, временами прибегать к нему было бы небезопасно — невзирая на тоску, которую должна навевать на государя рабская покорность подданных.
Нынешний император сталкивается обыкновенно с вынужденным послушанием людей, и по этой причине он лишь два раза в своей жизни имел удовольствие испытать личную свою власть над собравшейся толпой: то было в дни мятежей. В России есть только один свободный человек — взбунтовавшийся солдат.
С того места, где я находился — примерно посредине между двумя театральными действами, сценическим и придворным, — император виделся мне достойным повелевать людьми: так благородно он выглядел, столь возвышенным и величественным был его облик. Мне сразу вспомнилось, как повел он себя при восхождении на престол, и эта прекрасная страница истории отвлекла мое внимание от спектакля, на котором я присутствовал.
Все, что прочтете вы далее, поведал мне несколько дней назад сам император; я не рассказал вам в последнем письме об этой беседе оттого, что бумаги, содержащие такого рода подробности, нельзя доверить ни русской почте, ни даже кому бы то ни было из путешественников.
Николай взошел на трон в тот самый день, когда среди гвардейцев вспыхнуло восстание; получив известие о бунте в войсках, император с императрицей одни спустились в дворцовую церковь и там, преклонив колена на ступенях алтаря, поклялись перед Богом, что умрут как государи, если им не удастся подавить мятеж.
Беда представлялась императору нешуточной: как ему только что сообщили, архиепископ пытался успокоить солдат, но тщетно. Если церковная власть в России терпит неудачу, значит, начались ужасающие беспорядки.
Император осенил себя крестным знамением и вышел к бунтовщикам, дабы усмирить их своим присутствием и спокойной силой своего чела. Сам он описывал эту сцену в выражениях более скромных, нежели те, какими пользуюсь я сейчас. К несчастью, я позабыл первую часть его рассказа, ибо поначалу был несколько смущен тем неожиданным оборотом, какой приняла наша беседа; повторю ее с того момента, с какого помню.
— Ваше величество почерпнули силу в истинном ее источнике.
— Я не знал, что буду делать и говорить, меня осенило свыше.
— Не всякого осеняет подобным образом, это еще надо заслужить.
— Я не совершал ничего необыкновенного; я сказал солдатам: «Встать в строй», а когда делал смотр полку, крикнул: «На колени!». Все повиновались. Минутою раньше я примирился со смертью, и это придало мне силы. Я преисполнен благодарности за свой успех, но не горжусь им, ибо здесь нет никакой моей заслуги.
Вот в каких благородных словах поведал мне император об этой современной трагедии.
Судите сами, сколь интересные темы служат ему пищей для бесед с чужестранцами, которых ему угодно почтить своим расположением; рассказ этот весьма далек от придворных банальностей. По нему вы можете понять, какого рода власть имеет он над нами, равно как над своими народами и своей фамилией. Это славянский Людовик XIV
Очевидцы уверяли меня, что с каждым шагом навстречу мятежникам он вырастал на глазах. Став государем, он в мгновение ока из молчаливого, придирчивого меланхолика, каким казался в юности, превратился в героя. Тут он — полная противоположность большинству принцев, которые подают больше надежд, нежели затем оправдывают.
Император настолько вошел в свою роль, что престол для него — то же, что сцена для великого актера. Перед непокорной гвардией он держался столь внушительно, что, говорят, во время его речи, обращенной к войску, один из заговорщиков четырежды приближался к нему, чтобы убить, и четырежды мужество покидало этого несчастного, как кимвра перед Марием[225]. Знающие люди отнесли мятеж этот на счет влияния тайных обществ, которые вели в России свою работу со времен союзнических кампаний во Франции и частых поездок русских офицеров в Германию.
Я только повторяю то, что здесь говорят, — всё это дела темные, и проверить что-либо у меня нет возможности.
Чтобы поднять армию, заговорщики прибегли к смешному обману: был распространен слух, что Николай будто бы узурпировал корону, предназначавшуюся его брату Константину, который, как утверждали, движется на Петербург, дабы с оружием в руках отстоять свои права. А вот способ, посредством которого бунтовщиков убедили кричать под окнами дворца «Да здравствует конституция!». Зачинщики внушили им, что Конституция — имя супруги Константина, то есть их предполагаемой императрицы. Как видите, представление о долге глубоко укоренилось в сердце солдат, раз подтолкнуть их к неповиновению удалось только с помощью уловки.
На самом деле Константин отказался взойти на престол лишь по слабости: он боялся, что его отравят, вот и вся его философия. Бог и еще, быть может, несколько человек знают, спасся ли он благодаря отречению от опасности, какой думал избегнуть.
Стало быть, обманутые солдаты восстали против своего законного государя во имя законности.
Все отметили, что за все время, пока император находился перед войсками, он ни разу не пустил лошадь в галоп — настолько хладнокровно он держался; однако он был очень бледен. Он впервые испробовал свое могущество, и успех этого испытания покорил его влиянию всю нацию.
Такого человека нельзя судить по меркам, пригодным для обыкновенных людей. Его голос, властный и исполненный значительности, магнетический взгляд, что впивается в предмет, завладевший его вниманием, но зачастую становится холодным и застывает, — не столько из-за обыкновения скрывать свои мысли, ибо он откровенен, сколько из-за привычки сдерживать страсти; его великолепное чело, черты, в которых есть что-то от Аполлона и от Юпитера, его почти неподвижное, внушительное, повелительное лицо, облик, скорее благородный, нежели добросердечный, подобающий более статуе, чем человеку, — все это оказывает неодолимое воздействие на всякого, кто приближается к его особе. Он становится повелителем чужих воль, ибо все видят, что он властен над своей собственной волей.
Вот что еще мне запомнилось из продолжения нашей беседы.
— Должно быть, ваше величество, усмирив мятеж, вернулись во дворец в совсем ином расположении, нежели то, в каком вы его покидали, ибо ваше величество не только обеспечили себе престол, но и заручились восхищением всего мира и симпатией всех благородных душ.
— Я об этом не думал; впоследствии поступки мои превознесли сверх всякой меры.
Император не сказал, что, возвратившись к супруге, он увидал, как у нее трясется голова, — от этой нервной болезни ей так и не удалось до конца излечиться. Дрожь эта еле заметна; она даже проходит вовсе, когда императрица покойна и находится в добром здравии; но едва что-то начинает ее мучить, морально или физически, как недуг проявляется снова и обостряется. Должно быть, этой великодушной женщине нелегко пришлось в борении с тревогой, покуда супруг ее столь отважно шел навстречу ударам убийц. Когда он вернулся, она, ни слова не говоря, обняла его; однако, приободрив ее, император в свой черед ощутил слабость; став на миг просто человеком, бросился он в объятия одного из самых верных своих слуг, что присутствовал при этой сцене, и воскликнул: «Какое ужасное начало царствования!».
Я обнародую эти обстоятельства; людям безвестным полезно их знать, чтобы поменьше завидовать уделу великих.
При внешнем неравенстве, какое в цивилизованном мире установлено законодателями меж людей разного звания, справедливость Божественного Провидения находит себе прибежище в равенстве тайном и неуничтожимом — том, что родится из нравственных терзаний, которые обыкновенно возрастают по мере того, как убывают физические лишения. В мире нашем меньше неправедного, нежели заложили в него основатели различных наций и нежели это доступно пониманию черни; природа справедливее, чем закон человеческий.
Мысли эти мелькали у меня в голове во время беседы с императором; из них родилось в моем сердце чувство к нему, узнав о котором, он бы, наверное, несколько удивился — необъяснимая жалость. Я как мог постарался скрыть свои переживания, природу которых не дерзнул бы ему раскрыть, а причину — растолковать, и возразил в ответ на его слова о том, что похвалы поведению его во время мятежа преувеличены:
— Одно верно, ваше величество: любопытство мое перед приездом в Россию имело среди главных причин желание близко увидеть государя, имеющего столь великую власть над людьми.
— Русские добрый народ, но надобно еще сделаться достойным править ими.
— Ваше величество постигли лучше любого из своих предшественников, что именно подобает России.
— В России еще существует деспотизм, ибо в нем самая суть моего правления; но он отвечает духу нации.
— Вы останавливаете Россию на пути подражательства, ваше величество, и возвращаете к самой себе.
— Я люблю свою страну и, мне кажется, понимаю ее; поверьте, когда невзгоды нашего времени слишком уж донимают меня, я стараюсь забыть о существовании остальной Европы и ищу убежища в глубинах России.
— Дабы припасть к истокам?
— Именно так! Нет человека более русского сердцем, чем я. Скажу вам одну вещь, какой не сказал бы никому другому; но именно вы, я чувствую, поймете меня.
Тут император умолкает и пристально глядит на меня; я, не отвечая ни слова, слушаю, и он продолжает:
— Мне понятна республика, это способ правления ясный и честный либо, по крайней мере, может быть таковым; мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него.
— Ваше величество, я всегда рассматривал представительный способ правления как сделку, неизбежную для некоторых обществ и некоторых эпох; но, подобно всякой сделке, она не решает ни одного вопроса, а только отсрочивает затруднения.
Император, казалось, ждал, что скажу я дальше. Я продолжал:
— Это перемирие, что подписывают демократия и монархия в угоду двум весьма низменным тиранам — страху и корысти; длится оно благодаря гордыне разума, упивающегося красноречием, и тщеславию народа, от которого откупаются словами. В конечном счете это власть аристократии слова, пришедшей на смену аристократии родовой, ибо правят здесь стряпчие.
— В ваших речах много верного, сударь, — произнес император, пожимая мне руку. — Я сам возглавлял представительную монархию 4, и в мире знают, чего мне стоило нежелание подчиниться требованиям этого гнусного способа правления (я цитирую дословно). Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других, — я презрел все эти уловки, ибо они равно унизительны и для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает; я дорого заплатил за свои труды и искренность, но, слава Богу, навсегда покончил с этой ненавистной политической машиной. Больше я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг.
Название Польши постоянно всплывало в наших умах, но в ходе этого любопытного разговора не было произнесено ни разу.
На меня он произвел большое впечатление; я был покорен: благородство чувств, что явил предо мною император, и искренность его речей, как мне представлялось, весьма рельефно оттеняли его всемогущество; признаюсь, император ослепил меня!! Человек, которому я, вопреки всем своим представлениям о независимости, готов был простить то, что он — абсолютный монарх шестидесяти миллионов подданных, был в моих глазах существом высшего порядка; однако я не доверялся собственному восхищению, я походил на тех наших буржуа, которые чувствуют, что вот-вот подпадут под обаяние изящества и умения держаться, свойственных людям прежних времен: хороший вкус толкает их отдаться испытываемому влечению, но принципы сопротивляются, и потому они остаются непреклонны и принимают самый бесстрастный вид, на какой только способны. Подобную же борьбу переживал и я. Не в моем характере сомневаться в словах человека в ту самую минуту, когда я их слышу. Говорящий человек есть для меня орудие Божье; только размышление и опыт заставляют меня признать возможность расчета и притворства. Вы скажете: святая простота; быть может, так оно и есть, но эта слабость ума дорога мне, ибо она идет от крепости души; собственное чистосердечие велит мне верить в искренность других — даже в искренность российского императора.
Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным, ибо красота эта в равной мере духовная и физическая. Действие ее я отношу не столько на счет правильности черт, сколько на счет правдивости чувств, что рисуются обыкновенно на его лице. <..> В России жить трудно всем: император здесь привычен к усталости не меньше последнего из крепостных. Мне показали его постель — наши землепашцы подивились бы жесткости этого ложа. Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину — что цель жизни лежит не на земле и удовольствие не тот способ, каким можно ее достигнуть.
Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования — труде и страдании! В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному отечеству, освященной верой в отечество небесное.
Временами посреди публичного гулянья случается мне встретить несколько зевак, которые заставляют меня впасть в заблуждение и поверить, будто в России, как и повсюду, есть, может статься, люди, что развлекаются ради развлечения, люди, для которых удовольствие — тоже занятие в жизни; но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге. Фельдъегерь есть человек власти; он — слово господина; он — живой телеграф, что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих; сей второй автомат ожидает его за сотню, тысячу, полторы тысячи лье в императорских владениях. Телега, на какой пускается в путь железный человек, — самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются покуда все большие дороги, проложенные сквозь эту темную и дикую империю. Передняя скамейка предназначена форейтору, или кучеру, что сменяют один другого на каждом перегоне, задняя — курьеру, что путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжелое ремесло, наступает рано.
Я вижу, как мчатся они во всех направлениях по прекрасным городским улицам, и в воображении моем тотчас возникают безлюдные просторы, в которые им предстоит углубиться; мысленно я следую за ними, и в конце их пути являются мне Сибирь, Камчатка, солончаки, Китайская стена, Лапландия, Ледовитое море, Новая Земля, Персия, Кавказ; названия эти, исторические, почти сказочные, действуют на ум мой так же, как теряющийся в дымке отдаленный пейзаж; но представьте себе, сколь удручена бывает душа мечтаниями подобного рода!..

Дневник путешествия по России в 1839 году
Ф. Б. Гагерн

Прежде чем продолжать мое повествование, я сделаю характеристику членов императорской фамилии или, вернее, передам впечатление, произведенное ими на меня. Впоследствии я буду иметь еще неоднократно случай дополнить эту характеристику отдельными чертами.
При русском дворе император Николай — самое выдающееся лицо, не только потому, что он государь, но и по своей личности, которая весьма замечательна, даже если привести к голой правде похвалы, которые лесть столь щедро расточает могущественному монарху мира.
Император очень красивый человек, профиль его отличается благородством и величественностью. Бесчисленное множество имеющихся портретов его весьма похожи, хотя и представляют его слишком молодым. Было время, когда императора, может быть, справедливо называли красивейшим мужчиною в своем государстве; но если нечто подобное было верно в продолжение около двадцати лет, то наступает, наконец, время, когда оно перестает быть истиною, и я надеюсь, что император смотрит без большого сожаления на приближение времени, когда придется сложить с себя венец красоты. Привычка императора появляться в один и тот же день в пяти и даже в шести мундирах — есть (недостаток). Но при той необыкновенной деятельности, которая всеми за ним признана, он, как говорят, находит время на все. В продолжение нескольких месяцев я видел его большею частью в дороге или занятым (военными экзерцициями).
Что же касается до характера императора Николая, то я намерен высказать все то, что слышал об этом от беспристрастных лиц — похвалу и порицание; я лично не могу иметь об этом никакого мнения.
Император проявляет необыкновенную деятельность и энергию, сам делает и наблюдает многое, входит даже в подробности; со времени вступления своего на престол, он дал государству такой толчок, и многие отрасли правления сделали такие успехи, что совершенно затемнили царствование Александра. Но при этом его упрекают в том, что вмешательство его переходит часто в суровость, что он слишком требователен (qu'il tend trop les cordes[226]), а между тем не искореняет главных недостатков.
В нем хвалят, что он охотно выслушивает правду со стороны лиц, пользующихся его доверием. Среди лиц, чистосердечно высказывающих ему истину, называют графа Орлова, графа Бенкендорфа, прусского полковника Рауха. При многих слабостях император отличается открытым, рыцарским характером; он не таит в себе долгого подозрения (в чем упрекают императора Александра Павловича), а если полагает иметь на то причину, велит тотчас исследовать дело и является строгим судьею.
Очень тягостный и неприятный недостаток для его приближенных — это его обыкновение переходить от большой фамильярности к отталкивающей гордости и являться в один и тот же день для одного и того же лица совсем различным человеком: то другом, то императором.
Желание себя выказать в малых и ничтожных вещах доходит у него даже до крайности. К величайшим его слабостям принадлежит утомительная страсть к военным экзерцициям и маневрированию, хотя он лично того убеждения, что не годится в полководцы. Если с величайшею осторожностью выражаются при русском дворе о самом императоре, то относительно этого сознаются все его адъютанты: что парады, лагеря и полевые маневры им (очень тяжелы).
Император хороший супруг и отец; в особенности с императрицею обращается он с величайшею внимательностью и нежностью.

[воспоминания]
А. О. Смирнова-Россет

Государь сказал Киселёву: «Пора мне заняться нашими крестьянами. Я то и дело получаю известия, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича1, потому что, как военный, он строго требовал порядка; высекли несчастного Базилевского — я отдам его под опеку, он живет в нужде, все знают, что его секли, и все его презирают, а он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В [18] 12 году они сослужили службу, жертвовали и кровью и деньгами… Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего: дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно. Я начну с инвентарей; крестьянин должен работать на барина три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли, и надобно выплатить несколько лет, [тогда] земля будет его. Я думаю, что надо сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее»… Затем последовал указ об обязанных крестьянах, который остался мертвой буквой.

Граф П. Д. Киселёв и его время
А. П. Заблоцкий-Десятовский

Из письма Павла Дмитриевича Киселёва Николаю&nbsp;I
По личному внимательному наблюдению моему безнравственность установленных властей и самих крестьян достигла высшей степени и требует усиленных мер для искоренения злоупотреблений, которые расстроили хозяйственный быт крестьян в самом основании, породили в них нерасположение к труду, и без того мало вознаграждаемому, и тем остановили, а в некоторых случаях уничтожили надлежащее развитие государственного богатства. Огромные недоимки, накопившиеся после всемилостивейшего манифеста 1826 года, служат достаточным тому доказательством, а запутанность сих недоимок, и особенно меры, употребляемые к сбору оных, часто с людей и селений, не подлежащих взысканию, производят в одних равнодушие, а в других беззаботливость к исправному выполнению повинностей и, угрожая конечным разорением крестьян, могут поселить в них чувства, доселе добродушному русскому народу несвойственные.
[Киселёв рассказывал:] «В 1834 году по возвращении моем из княжеств император Николай Павлович при вечернем разговоре изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может. „Я, — продолжал государь, — говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно противны. Несмотря на то, я учредил комитет из 7 членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие. По отчету твоему о княжествах я видел, что ты этим делом занимался и тем положил основание к будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении, и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов и составлению проекта или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу“.
Я не скрыл от государя удовольствия, с которым выслушал христианское его предложение, которое при удачном совершении возвысит Россию и его царствование: но вместе с тем я не умолчал о предстоящих затруднениях, которые потребуют больших усилий и энергии. В нескольких словах я объяснил различие нашего законодательства от того, которое сохранилось в княжествах: там с XVI столетия гражданская свобода установилась соборною грамотою господаря Гики; бояры, т. е. исключительные владельцы земли, мало-помалу исказили статьи этой первоначальной грамоты, заменяя ее произволом, по их сказанию, обычаем: основный закон был изменен произвольным действием землевладельцев без участия законодательной власти при слабом и корыстном господарском управлении; у нас, напротив, крепостное право постепенно входило в состав законов и утвердилось наконец понятие, что человек, живущий на помещичьей земле, есть вещь, принадлежащая помещику. В княжествах я мог, основываясь на коренных законах, никогда не отмененных и не замененных другими, составить предварительное положение, которое хлебопашцами было встречено с восторгом, а боярами без особого неудовольствия. Это положение было моим прощальным приветом. Оно показало, однако же, мне все трудности предмета и недостаточную мою опытность в подобном деле; не менее того я с душевным удовольствием принимаю ваше приказание, более уповая на усердие, чем на способности, коими располагать могу…
Государь, перебив мои слова, изволил сказать: „И я неопытен, но твердо уповаю на внушение Всевышнего, который нас просветит и направит“ (это изречение было ему обычное, и я не раз слышал его при разрешении затруднительных и спорных вопросов); этим заключился тот первый разговор о сем предмете. Государь, отпуская меня, подтвердил необходимость содержать в строгой тайне его преднамерение, прибавив: „Ты можешь при объяснениях с Сперанским об учреждении V Отделения моей канцелярии коснуться и крестьянского вопроса вообще, не упоминая о нашем нынешнем разговоре. Он одарен необычайною памятью и всегда готов отвечать положительным образом на все обстоятельства того времени; он пострадал невинно, я это слышал от императора Александра Павловича, который говорил, что он в долгу пред этою жертвою политических столкновений, которые тогда преодолеть не мог, но которую он себя обязанным вознаградить считает. Покойный государь начал, а я должен это довершить“».
Этот разговор и высказанная пред тем его величеством при первом свиданий с Киселевым по его возвращении в минуты откровенности готовность вести войну против рабства — [и] название в другом интимном разговоре Киселёва «начальником штаба по крестьянскому делу» давали ему надежду, что судьба предназначила ему главную роль в деле освобождения крестьян. Эта надежда, эта вера в свою миссию не покидали Киселёва до отъезда его из отечества.
Император Николай Павлович был верен своему слову: он вел войну с рабством во все свое царствование, но не решался взглянуть прямо в лицо чудовищу и дать ему генеральную битву; война его с крепостным правом была, так сказать, партизанскою, в которой за набегами более или менее удачными следовали иногда и отступления. Он, подобно великой своей бабке, мог сказать: «Крестьянский вопрос дело весьма трудное: где только начнут его трогать, он нигде не поддается». Не находя ни в ком, ни в своем семействе, ни в окружавших его, кроме Киселёва, поддержки своему желанию уничтожить крепостное право, государь не решался на издание общего и притом обязательного закона, а ограничивался мерами частными, более или менее пальятивного свойства, предпринимавшимися под влиянием господствовавшей тогда мысли, что такими лишь мерами крепостное право уничтожится постепенно, мало-помалу, и что крестьяне получат свободу прежде, чем слово будет высказано в законе, и наконец, что действия решительные в крестьянском вопросе повлекли бы за собой грозные для государства опасности. Поэтому история крепостного права в царствование императора Николая не представляет ничего целого; ее составляют отдельные мероприятия. <..> Во всех совещаниях об этих мерах участвовал Киселёв, и голос его имел большое значение…
Из дневника Павла Дмитриевича Киселёва
1836 года февраля 17-го
Я имел честь обедать у его императорского величества с графами Головкиным и Бенкендорфом. После обеда, по отъезде сих господ, государь приказал мне остаться и, посадив меня противу своего стула, начал следующий разговор: «Мне с тобою нужно объясниться по делу, которое тебе известно, ибо ты, кажется, в комитете с Васильчиковым. Дело об устройстве крестьян (казенных). Я давно убедился в необходимости преобразования их положения; но министр финансов, от упрямства или неуменья, находит это невозможным. Я его знаю и потому настаивал на необходимости заняться пристально и, увидев, что с ним это дело не пойдет, решился приступить к нему сам и положить основание под личным своим руководством.
Я желаю прежде всего сделать испытание на Петербургской губернии, и, как во всяком преобразовании, надо прежде всего иметь ясное понятие о том, что есть то размежевание земель, которое Канкрин всегда представляет невозможным, должно быть первоначальным действием этого занятия. Я приказывал Сперанскому объясниться по сему с Шубертом[227] и получил в ответ, что он имеет возможность дать на сей предмет свое пособие; вот начало — но тут много подробностей, которыми и некогда мне заниматься, и которые, признаюсь, мне мало знакомы. Посему мне нужен помощник, и, как я твои мысли на этот предмет знаю, то хочу тебя просить принять все это дело под свое попечение и заняться со мною предварительным, примерным устройством этих крестьян, после чего мы перейдем в другие губернии и мало-помалу круг нашего действия расширится. Канкрин сам уже убедился, что на нынешнем основании от департамента успеха ждать не можно, а я ему доказал по прочтении исходящих и входящих бумаг за целую неделю, что они пишут вздор, что он бумаг этих не видит и что все дело идет без толку. Поручить же преобразование петербургских крестьян Эссену — кроме вздора ничего не будет. А потому не откажи мне и прими на себя труд этот в помощь мне».
Я встал и сказал государю, что готов с душевным удовольствием посвятить все свои силы и усердие на дело столь важное и тем более для меня лестное, что я почитаю устроение крестьян как дело великое его царствования и как дело необходимое для будущего спокойствия государства, что я готов быть его секретарем, лишь бы я мог иметь ту силу нравственную в делах, которая необходима для успеха; что министры финансов и внутренних дел это новое учреждение не будут видеть с удовольствием, что борьба была бы неравная для меня, если все дело не будет совершаться под его, государевым, личным влиянием; что, наконец, я на этот предмет совершенно полагаюсь на его величество и благодарю за доверие, которое потщусь оправдать всеми силами, доколе их не утрачу…
Из воспоминаний Павла Дмитриевича Киселёва
Император Николай Павлович в интимных беседах часто говорил о своей недостаточной образованности.
— А как могло быть иначе, — говорил он. — Наш с братом Михаилом главный наставник был не слишком просвещенным человеком и не отличался способностью не то что руководить нашим ученьем, но хотя бы привить нам вкус к нему; напротив, он был ворчлив, а порою жесток. Любая детская шалость приводила его в невообразимую ярость, он нас бранил на все лады, часто сопровождая свою брань щипками, что, разумеется, было весьма неприятно. Мне доставалось сильнее, чем Михаилу, чей легкий и веселый характер больше нравился наставнику.
Государь император при обсуждении того или иного вопроса часто говорил:
— Я этого не знаю, да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу и с тех пор — прощай, ученье! Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор как я нахожусь на нынешнем посту (вместо того чтобы сказать — с тех пор как я царствую и правлю), я очень мало читаю. У меня нет времени, но я все же нахожу его, чтобы почитать Тьера[228]. Выбранный им ныне сюжет и то, как он его преподносит, заставляют меня предпочесть его всем серьезным трудам, которые мне присылают. Я всегда с нетерпением ожидаю следующего тома. В промежутках тешу себя чтением Поля де Кока[229] и «Journal des Debats»1, я читаю его уже 40 лет. Если я и знаю что-то, то обязан этому беседам с умными и знающими людьми. Вот самое лучшее и необходимое просвещение, какое только можно вообразить…
Однажды государь рассказал мне, что будучи женихом дочери прусского короля, он проездом в Лондон оказался в Париже (по-моему, в 1816 году) и провел целый день в Нейи.
— Я получил столь сильное впечатление от его семейной жизни, — сказал он, — о коей еще недавно я сам мечтал, не отдавая себе в том отчета, что попросил герцога Орлеанского позволения приехать через день проститься с ним и его семьей. Он дал согласие, и я провел еще один день, можно сказать, наслаждаясь счастьем, поскольку мои первые впечатления от Нейи подтвердились; и с тех пор я решил в своей семейной жизни придерживаться усвоенных мною правил. То, что я вам рассказываю, моей жене известно, и она может подтвердить. Людовик Филипп показался мне тогда человеком благородным, мудрым и счастливым. Со всей горячностью молодости я увидел в нем образец той жизни, к коей я себя готовил. Но с той минуты, как он ловким трюком стянул корону со своего племянника короля, чьим опекуном и покровителем по родству он являлся, — о! с той минуты мое отношение к этому человеку не могло не перемениться. Я приказал Нессельроде строго придерживаться всех наших обязательств по отношению к Франции, и когда Пален, назначенный послом, прибыл проститься и спросил меня, что передать королю от моего имени, я ответил: «Ничего. У вас есть дипломатические предписания, достаточно будет их».
Император Николай Павлович в порыве откровенности мог наговорить лишнего. Однажды во время семейного обеда, накрытого на четыре персоны, — я был единственным посторонним, — его величество принялся резко порицать Людовика Филиппа. Я позволил себе предупредить его по-русски, что дворецкий, прислуживавший за столом, француз.
— Ну и что? — возразил государь,
— Но такие неосторожные высказывания, ваше величество…
Он не дал мне закончить, заметив, что «такие высказывания — лучшее наказание за дурные поступки; впрочем, если за нами шпионят, пусть получают за свои деньги!».
Государь любил повторять, что без принципа власти нет общественного блага, что это значит исполнять долг, а не пытаться завоевать популярность слабодушием, что народами следует управлять, а не заискивать перед ними, что любовь должна приобретаться благодаря справедливости, что царь, угодничающий перед толпой, в конце концов неизбежно вызывает безразличие, а потом и презрение.
Он был неистощим на эту тему. После переворота 2 декабря император Николай Павлович сказал, что Людовик Наполеон, вернув правительству власть, сослужил неоценимую службу Франции и всей Европе. «Нам следует отдать ему должное».
Позднее на него произвела некоторое впечатление цифра III2. Он стал сдержаннее в своих похвалах.
— Посмотрим, — говорил он, — куда это приведет?
Он был очень озабочен посланием Людовику Наполеону в связи с его восшествием на престол.
— Если бы, по крайней мере, — говорил он, — было хоть немного времени, чтобы оценить ситуацию; почти единодушное одобрение французов много значит при нынешнем состоянии Франции, но надо еще посмотреть, как это мнение устоит перед интригами различных партий. Я бы желал, чтобы оно утвердилось, но моего желания недостаточно — надо обладать уверенностью. Наш императорский титул Франция признала только спустя 40 лет, однако отношения между двумя странами оставались неизменно добрососедскими. Я вовсе не настаиваю на таком сроке, но хотелось бы иметь уверенность, что новая революция с помощью всеобщих выборов не опрокинет достижения прежней. Я не отрицаю полностью выборной системы, но лишь указываю на ее недостатки. Наше наследственное правление тоже результат народного выбора, точно так же, как и в Англии. Выбор, павший на Романова, чья мать приходилась сестрой последнему Рюриковичу, спас страдавшую от внутренних распрей Россию. Провидение благословило выбор, павший на ребенка. Это исключение, когда за отсутствием наследников по мужской линии священный принцип наследственного права на престол не остался в небрежении. И представьте, я впитал этот принцип так глубоко, что, пока мой брат Константин был жив, я, несмотря на его отказ от трона, всегда считал себя всего лишь его лейтенантом и не предпринял ни одного важного поступка, предварительно не обсудив с ним. Часто это меня стесняло, но я во всю свою жизнь ни разу не отступил от сего правила и, думаю, правильно делал, поскольку законы Провидения выше человеческих поступков, какими бы правильными последние ни выглядели в наших глазах.
В ведении судов находятся официальные документы — почтенные выражения, согласованные и принятые заинтересованными сторонами, но человеческая совесть дается свыше, и она должна иметь преобладающее значение.
Однажды он мне сказал, что если бы он мог выбирать, то не выбрал бы своего нынешнего положения.
— Но я прежде всего христианин, — добавил он, — и подчиняюсь велениям Провидения; я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу.
Такие высказывания, хотя и довольно частые, не давали ни малейшего повода к слухам об отречении, возникавшим порою. Император Николай Павлович был слишком верующим человеком, чтобы пытаться уклониться от исполнения долга, внушенного ему, как он сам сознавал, самим Господом.
В разговоре о Турции государь сказал, что как политик не может и желать лучшего соседа, но, к несчастью, эта страна на пути к гибели из-за отвратительного управления, которое только ускоряет неизбежное падение.
— Страну переполняет христианское чувство, а нападки со стороны мусульман только закаляют его, и оно день ото дня становится для них все более опасным и угрожающим. Будь у султана характер потверже, он бы перешел в христианство и народ в большинстве своем последовал бы за ним. Другого ему ничего не остается.
В другой раз в разговоре о европейской Турции он выразился так:
— Рано или поздно, но катастрофа неминуема, и тогда они не будут знать, что делать. Вспыхнут зависть и недоверие, и в погоне за добычей прольются реки крови. В 1844 году в Англии я говорил об этом моему старому другу Веллингтону и тогдашнему министру лорду Абердину. «Надо объединяться, — говорил я им, — чтобы избежать мировой войны. И в доказательство того, что я не жду для себя особой выгоды, я в качестве первого условия выдвигаю следующее: державы, кои пожелают вступить в такой союз, должны отказаться от любых притязаний на территорию Турции».
В другой раз, возвращаясь к этой теме, он добавил:
— Если мусульмане покинут европейскую Турцию, лучшее устройство для нее — создание двух-трех княжеств с центром в Константинополе, имеющем статус свободного города.
Он решительно отвергал идеи как создания Греческой империи, так и присоединения Константинополя к России.
— У нас есть мечтатели, лелеющие эту мысль, — говорил он, — но я считаю ее несовместимой с будущим России. Константинополь приведет Россию в упадок, точно так же, как и славянская конфедерация.
Государь развивал свои мысли об этом предмете с ясностью, свидетельствующей о глубокой убежденности.
Во время Крымской войны государь сказал:
— Я жестоко наказан за излишнюю доверчивость по отношению к нашему молодому соседу (австрийскому императору). С первого свидания я почувствовал к нему такую же нежность, как к собственным детям. Мое сердце приняло его с бесконечным доверием, как пятого сына. Два человека пытались избавить меня от столь сильного заблуждения. Я был возмущен и несправедливо отнесся к их добрым намерениям. Ныне я признаю это и прошу у них прощения за мое ослепление.

Рассказы об императоре Николае I
А. В. Эвальд

В нынешнем году 25 июня исполнилось 100 лет со дня рождения императора Николая Павловича. Теперь еще не наступило время для оценки деятельности этого замечательного государя, так как, по близости расстояния и недоступности наиболее важных архивных документов, мы не можем отнестись к его царствованию с полной беспристрастностью. Но на современниках его лежит обязанность собирания материалов для всесторонней обрисовки его личности и деятельности.
С этою целью я записал несколько случаев из жизни императора, из которых одним я сам быть очевидцем, а о других слышал от людей, мне близких и заслуживающие доверия.
I. Белорусский бунт1
В начале сороковых годов (1842–1844) в городе Гатчине поднялась большая тревога: разнесся слух, что на Петербург двигается толпа народа в несколько тысяч человек из Белоруссии и находится уже недалеко от Гатчины. Жители города, не зная хорошо, в чем дело, перепугались не на шутку, обращались к властям за разъяснением, но и от них ничего не могли добиться. Слух этот, между тем, подтвердился тем обстоятельством, что из Петербурга направлены были военные команды навстречу незваным гостям, которые, проходя через Гатчину в боевом порядке еще более усилили общее смятение.
— Значит, дело не шуточное, — толковали в городе, — если гвардию отправляют на усмирение.
Действительно, верстах в двадцати или тридцати за Гатчиной войска встретили толпы крестьян и, разумеется, остановили их.
Всю эту массу народа оцепили войсками и начали производить следствие.
— Что вы за люди, куда и зачем идете?
Из ответов крестьян выяснилось нечто удивительно странное, показывающее не в первый раз, как в темной массе народа путаются самые странные представления, сказочные с действительными. Весь этот пресловутый бунт был основан единственно на соименности трех понятий: Белоруссия, Белый царь и Белое море.
Несчастные белорусы, угнетенные польской шляхтой и еврейством, долго измышляли, как бы им выйти из своего тяжелого и невыносимого положения. Нашлись между ними люди, которые по наивности или из каких-нибудь корыстных побуждений втолковали им, что так как они белорусы, то у них есть свой, настоящий Белый царь, который, конечно, сидит на Белом море, куда они и должны идти отыскивать его, чтобы он водворил на земле правду. Так как вся Россия называет императора Белым царем, и к этому названию каждый россиянин привыкает с детства, то не мудрено, что нехитрые белорусы поверили смутителям, после чего отыскивать царя именно на Белом море было уже вполне естественным. Вот они и поднялись всею массою, с самыми мирными намерениями дойти до Белого моря и отыскать там Белого царя. Дорогою они не производили никаких бесчинств и ни в какой продерзости не были замечены.
Но это массовое движение их было все-таки нарушением государственного порядка, причем тогдашнее полицейское начальство, ради выслуги, постаралось представить дело в более страшном виде, чем оно было на самом деле. Простое движение темного и обманутого люда было истолковано как бунт, не менее страшный пугачевского, на том основании, что эти несчастные и забитые белорусы не признавали будто бы царствовавшего государя, а хотели отыскать какого-то иного.
Исправником, или чем-то в этом роде, в Гатчине был полковник Ольдерогге, ведению которого подлежали все окрестные крестьяне. Он обращался с ними крайне жестоко и несправедливо, отягощая всякими поборами в свою пользу. До какой степени крестьяне-чухны2 его ненавидели, можно судить по тому случаю, что однажды, когда Ольдерогге устроил у себя бал, на расходы по которому предварительно собрал с подвластных ему чухой обильную дань, они собрались толпою перед его домом и во время самого разгара бала бросили в окна целую тучу каменьев и кирпича, ушибив многих гостей и перебив, конечно, стекла в двойных рамах, так как дело было зимой. Разумеется, бал поневоле прекратился, так как, кроме перепуга собравшегося общества, невозможно было продолжать пированье зимою без окон. Устроив такую штуку, чухны, понятно, разбежались, но некоторых успели догнать. Помнится мне, что вся Гатчина долго толковала об этом случае и о той жестокой расправе, которую произвел Ольдерогге над виноватыми, попавшимися ему в руки.
Этому-то Ольдерогге, как опытному и ретивому управителю, поручено было и следствие над задержанными белорусами. Легко понять, что он не положил охулки на руку[230] и вместо того, чтобы разъяснить темным людям их заблуждение и мирно отправить домой, он раздул это дело в настоящий бунт, рассчитывая на достойную награду. Многие из белорусов, признанные более виновными, были наказаны плетьми и сосланы в Сибирь; остальные под сильным конвоем были отправлены по домам, где, как говорили, их всех пересекли, вероятно, для более прочного водворения на месте.
Но впоследствии я слышал, что кто-то из приближенных к государю решился разъяснить ему настоящий характер белорусского движения. Произведено было новое следствие, и сосланные белорусы возвращены на родину. Ольдерогге был отрешен от должности, к великой радости подвластных ему чухон. <..>
II. Ученическая история
Я не скажу, чтобы в так называемое доброе старое время педагогия особенно процветала. Существовавшее в то время крепостное право накладывало на все стороны жизни свой отпечаток, не оставив без внимания и педагогическую деятельность.
Главным орудием воспитания считалась тогда березовая розга. Я почти не знаю примера, чтобы ученик того времени мог пройти семь или восемь гимназических классов, ни разу не подвергнувшись действию березы. Понятно, что на учеников младших и средних классов она производила впечатление преимущественно физическое. Но ученики высших классов, у которых уже были развиты более или менее понятия о чести и достоинстве человека, относились к розге иначе, и для них такое наказание было более нравственным, чем физическим.
В Гатчинском сиротском институте3 того времени попадались иногда хорошие преподаватели и воспитатели, но таких было не много, и они составляли бессильное меньшинство. Из числа таковых я припоминаю известного в свое время историка Смарагдова, также старика Василия Петровича Шульгина, человека высокообразованного и гуманного; профессора физики Щеглова, преподавателей юридических наук: Преображенского и Деппа. Из воспитателей оставили добрую память старший надзиратель Галлер, младший надзиратель Шуман.
Большинство же как преподавателей, так и воспитателей не отличались ни особенным образованием, ни тем более уменьем заслужить уважение воспитанников. Вследствие этого, не мудрено, что между воспитателями и учениками старших классов часто возникали недоразумения.
Одно из подобных недоразумений, к несчастью участвовавших в нем учеников, случилось осенью, незадолго или почти накануне переезда в Гатчину императора. Ученики старшего, выпускного класса, юноши около двадцати лет, в чем-то не поладили с своим воспитателем и наделали ему дерзостей. Тогдашний директор института, Григорий Иванович фон Дервиз, приказал главных виновников наказать розгами, несмотря на протесты других воспитателей. Экзекуция была произведена публично, то есть в присутствии всех учеников двух или трех старших классов. Хотя наказание было самое легкое, так как каждому дали не более двух или трех ударов розгами, но оно было в высшей степени оскорбительно для взрослых юношей, которые рассчитывали в скором времени быть самостоятельными людьми и вступить в общество. По окончании экзекуции они, понятно, ожесточенные таким обращением с ними, еще более возмутились и обратили свою месть на фон Дервиза, который, как говорили, пострадал при этом.
Как всегда бывает в подобных случаях, история эта разгоралась более и более.
Почетным опекуном института в то время был Сергей Степанович Ланской, впоследствии министр внутренних дел и граф. На время пребывания государя в Гатчине он также всегда приезжал туда, останавливаясь в особой небольшой квартире, предназначенной исключительно для него, в самом здании института. Бывши мальчиком, я попросил раз сторожа при этой квартире показать мне ее, когда тут жил Ланской, но отлучился во дворец. Квартира состояла из четырех небольших комнат: спальной, уборной, гостиной и кабинета. В уборной меня поразило то, что на одном столике я увидел шесть или семь подставок с париками.
— Зачем у него так много париков? — спросил я сторожа.
— Это, изволите ли видеть, для того, — объяснил он, — что они надевают парики по очереди: спервоначалу наденут примерно вот этот, с самыми короткими волосами, и поносят его несколько дней. Потом наденут вот этот, у которого волоса чуточку подлиннее, и тоже поносят его несколько дней. Потом вот этот, еще подлиннее, и так до последнего. После того надевают с самыми короткими волосами: оно и выходит так, как будто у них собственные волоса растут, и будто они их подстригают.
Но это — между прочим. Дело же в том, что история с учениками старшего класса столько нашумела, что Ланской должен был доложить о ней лично государю: из предосторожности, чтобы слух о ней не дошел до него сторонними путями.
Приехав в институт, император Николай Павлович потребовал представить себе два старших класса и высказал им свое крайнее неудовольствие за случившееся, а в заключение приказал главных виновников сдать в солдаты.
Такое строгое решение испугало Ланского, который видимо не ожидал подобного исхода дела. Несмотря на гнев государя, он осмелился робко заметить, что главные виновники за все время пребывания в институте вели себя хорошо и были лучшими учениками, во имя чего и просил пощадить их.
Государь на это ходатайство ответил:
— Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных.
Далее просить было, конечно, невозможно. Несчастных отделили в особое помещение, и они уже готовились надеть солдатские шинели, но, к счастью их, чрез несколько времени государь смилостивился, не знаю, по собственному ли почину, или вследствие чьего-нибудь ходатайства, только от солдатчины они были избавлены и отправлены на службу в провинциальные города.
Выражение государя, приведенное мною, в высшей степени характерно: оно чрезвычайно выпукло обрисовывает его историческую фигуру и объясняет большую часть явлений его царствования. Ни к чему так строго и беспощадно не относился император Николай Павлович, как ко всякому проявлению неповиновения или вообще протеста против какой бы то ни было власти. Самый венгерский поход[231] был предпринят, в противность политическим интересам России, ради все того же принципа. Человек добрый, любящий, внимательный к нуждам каждого, очень часто трогательно нежный, как это увидим далее, он становился суровым и беспощадным при малейшем проявлении того, что в те времена называлось либеральным духом. Суровую военную дисциплину, с ее безмолвным повиновением и безропотным подчинением младшего старшему, он неукоснительно проводил и во весь строй гражданской жизни и в этой строгой и общей субординации видел главнейший залог благосостояния и могущества империи.
<..>
VI. Поездки императора Николая&nbsp;I
При Николае I, как известно, были выстроены у нас только две железные дороги: Царскосельская и Николаевская. Между тем, он довольно часто ездил в Варшаву и другие города, сообщение с которыми производилось исключительно на почтовых лошадях. Так как на подобные поездки поневоле тратилось много времени, то не мудрено, что император требовал наивозможно быстрой езды. Для этого на всех станциях по пути от Петербурга, например до Варшавы, держались для него особые лошади, так называемые курьерские, которые только и употреблялись для курьеров и для государя и более никому, ни за какие деньги и ни под каким предлогом не отпускались. Да их и нельзя было отпускать, так как электрических телеграфов еще не было, и неизвестно было, когда может прискакать курьер. А сохрани Боже, если б на какой-нибудь станции курьер не нашел [бы] готовых лошадей.
Государь никогда не ездил в карете или вообще в закрытом экипаже. Летом ему подавали крепкую рессорную коляску, а зимою — широкие пошевни[232], покрытые коврами. Если случалось летом, что коляска дорогою сломается, то государь пересаживался в простую почтовую телегу и в ней продолжал путь, пока на какой-нибудь станции не найдется более удобный экипаж, тарантас или коляска.
Перед экипажем государя, на полчаса или на час впереди его, всегда скакал курьер, обязанность которого была предупреждать станционных смотрителей о приезде государя. Свежие лошади, вполне снаряженные и с готовым ямщиком, выводились на самую дорогу, и как только государь приезжал, то одни ямщики мгновенно отстегивали старых лошадей, а другие пристегивали новых, ямщик вскакивал на козлы, и государь мчался далее. Эта перепряжка лошадей продолжалась едва ли более минуты, а то и менее. Каждый станционный смотритель и все ямщики старались щеголять быстротою перепряжки, зная, как государь не любил, чтобы его задерживали хоть на одну лишнюю секунду.
Осенью и зимою, в темное время, кроме передового курьера ехал впереди государя еще второй курьер, всего в нескольких саженях пред царским экипажем. Обязанность этого второго курьера заключалась в том, чтобы зажженными факелами освещать путь. Для этого у него в санях или в телеге, смотря по времени года, лежал целый пук факелов, которые постепенно зажигались, обращенные огнем назад, к стороне царского экипажа. Таким образом, для проезда государя, смотря по времени года, требовалось от двух до трех четверок лошадей на каждой станции.
Нормы для быстроты езды не было никакой. Ямщик обязан был гнать лошадей, на сколько только у них хватало сил. Подъезжать к станции, задерживая ход лошадей, издали и постепенно, также было нельзя. Ямщики осаживали лошадей на всем скаку, разом у самой станции. От этого почти на каждой станции одна или две лошади, а зачастую и вся четверка, мгновенно падали мертвыми, как бы подстреленные или убитые молниею. Во время одного из проездов государя от Варшавы до Петербурга на всем пути были убиты таким образом 144 лошади.
Из этого можно судить, какие неудобства представляли поездки того времени сравнительно с нынешними! Например, освещение дороги факелами перед самым экипажем не могло же обходиться без того, чтобы запах от смолистых факелов не достигал до царского экипажа. А чего стоила тряска летом или толчки по ухабам зимою! Все это кануло в вечность, а было сравнительно так еще недавно…
Государь щедро расплачивался с ямщиками и станционными смотрителями, во время своих поездок. Ямщикам он давал по десяти, пятнадцати и даже по двадцати пяти рублей на водку, и понятно, что, кроме чести провезти государя, ямщики из кожи лезли, [чтобы] провезти его лихо, именно так, как он любил, чтобы заслужить щедрую [награду] на водку. Многих ямщиков, угодивших ему ездою, он помнил по именам и на станциях, где они жили, требовал, чтобы ему давали именно этих, замеченных и отличенных им.
За павших лошадей придворная контора уплачивала подрядчикам. Однажды государь обратил внимание на слишком большое число лошадей, показанных павшимп во время его поездки. В следующий раз он дал себе труд самому сосчитать загнанных лошадей. За весь путь он насчитал таких десяток пли около того, а в счетах придворной конторы показано было потом почти до двух сотен. На его вопрос о причине такой разницы в цифрах — действительной и бумажной — опытные люди спокойно ответили, что не все лошади падают непременно при самой остановке, а дышат еще несколько времени, но все-таки околевают через несколько часов. Так как поверять такие показания не было никакой возможности, потому что в падении лошадей были заинтересованы все прикосновенные к этими делам лица и все, разумеется, поддерживали друг друга, то поневоле пришлось помириться с этим явлением и платить за целые сотни будто бы павших лошадей.
VII. Граф Клейнмихель
Из числа приближенных к императору Николаю I особенною любовью его пользовался граф Клейнмихель, занимавший долгое время высокий пост управляющего путями сообщения и публичных зданий (ныне — Министерство путей сообщения).
В те времена никто из начальствующих лип не отличался особенной мягкостью в обращении с подчиненными. Крепостное право клало свою тяжелую печать повсюду и на всех. Человеческая личность не имела почти никакого значения: уважались только сила и власть да до некоторой степени — деньги. Представителями же денежного мира в те времена были преимущественно откупщики, спаивавшие сивухой[233] всю Россию.
Поэтому немудрено, что и граф Клейнмихель, в своем рвении всегда быть угодным государю, не щадил никого и ничего, лишь бы отличиться и заслужить царскую милость. О его жестокости и бездушии в отношениях к подчиненным передавались из уст в уста, но, конечно, шепотком, тысячи рассказов, и его единогласно называли вторым Аракчеевым, который, кстати сказать, и выдвинул Клейнмихеля, как говорили, из простых писарей.
Однажды при проезде Клейнмихеля по варшавскому шоссе на одной из станций недалеко за Гатчиной не оказалось свободных лошадей. Несчастный смотритель послал за обывательскими, но и тех не мог достать. Поневоле пришлось Клейнмихелю прождать на станции два-три часа, пока [не] вернулись бывшие в разгоне лошади[234]. Крайне взбешенный этой задержкой, Клейнмихель сорвал со стены какую-то карту, с двумя вальками по верхнему и нижнему краю, и, свернув ее, начал этими вальками бить смотрителя по чем попало, пока несчастный не свалился с ног.
Утолив свою злобу и дождавшись лошадей, Клейнмихель уехал, а избитый смотритель дня через два отдал Богу свою грешную душу.
Понятно, что местное начальство не осмелилось возбудить дела против всевластного любимца государя, и убитого смотрителя похоронили [как] якобы умершего от излишнего употребления спиртных напитков… Но, несмотря на то, кто-то ухитрился довести этот случай до сведения государя.
Император призвал Клейнмихеля к себе. Что они говорили глаз на глаз в кабинете, разумеется, осталось никому неизвестным, но известным сделалось то, что Клейнмихель должен был обеспечить семью убитого им смотрителя, конечно, по требованию государя.
В другой раз был такой случай. Вез курьер казенные деньги, принадлежавшие ведомству путей сообщения, и каким-то образом ухитрился выронить чемодан с этими деньгами, в сумме около трехсот тысяч[235], из саней на участке между Гатчиной и Лугой. Несмотря на розыски, деньги не находились, и Клейнмихель должен был доложить о такой потере государю. Чрез несколько времени явился в Петербург какой-то крестьянин и доставил чемодан с деньгами Клейнмихелю, объяснив, что он нашел его уже давно, но долго разыскивал хозяина этих денег, так как предъявить просто в полицию не хотел, чтобы не лишиться вознаграждения.
Клейнмихель выдал ему десять рублей, а на просьбы мужика прибавить что-нибудь, пригрозил розгами за то, что он не сразу заявил о своей находке. Почесал мужик затылок, да так и ушел.
Клейнмихель же, так как доложил государю о потере, должен был, конечно, доложить теперь и о возвращении денег.
— Что же ты заплатил мужику? — спросил государь.
— Десять рублей, ваше величество.
Государь рассердился за такое скряжничество и, чтоб наказать Клейнмихеля, велел ему выдать мужику вознаграждение, но не из казенных денег, а из собственных. Как велика была назначенная государем сумма вознаграждения, я не могу сказать в точности; кто говорил, что три тысячи, кто говорил, что тридцать тысяч. Знаю только наверное то, что, к сожалению, деньги эти не пошли мужику впрок: ошеломленный неожиданным богатством, он спился.
Несмотря на такие случая, бывавшие с Клейнмихелем нередко, государь его любил и жаловал, вероятно, считая его полезным и необходимым своим сотрудником.
Известен ответ государя какому-то иностранному послу на вопрос о стоимости Николаевской железной дороги.
— Об этом знают только двое: Бог да Клейнмихель, — сказал государь.
VIII. Царские поклоны
Не следует думать, что император Николай Павлович относился внимательно к лицам только близким к себе, или, как принято их называть, высокопоставленным. Нет, он не пренебрегал и самыми ничтожными людьми, не только заботясь о них, но и стараясь сделать им что-нибудь приятное.
Мой отец был неважная птица в администрации: сначала он был преподавателем географии, а потом старшим надзирателем в Гатчинском сиротском институте, то есть заведовал воспитанием отделения из трех высших классов. От прежних занятий географиею у отца остались рельефные глобус и карта Швейцарии, великолепно исполненные им собственноручно. В особенности хороша была Швейцария, в которой все горы изображены были по масштабу, с точным обозначением снеговых вершин, ледников и озер. Города, для большей наглядности, изображались головками мелких золоченых гвоздиков.
Когда великие князья Николай и Михаил Николаевичи начали учиться географии, отец мой просил позволения поднести им эти глобус и рельеф Швейцарии. Государь принял поднесение и приказал выдать отцу из кабинета[236] перстень или триста рублей деньгами, по желанию. Но дело было не в перстне, а в том, что с тех пор государь не забывал отца и всегда относился к нему доброжелательно.
Однажды, заехав в институт, государь спросил моего отца, есть ли у него дети и где они. Отец рассказал ему о своем семейном положении, причем упомянул ему, что я в это время воспитывался в Главном инженерном училище, а вторая моя сестра, Клеопатра, — в Смольном монастыре.
В Инженерном училище существовал обычай — не давать вновь поступившим погоны до тех пор, пока они не выучатся немного фронтовой служб, то есть на столько, чтобы уметь правильно (по-военному) стоять, ходить, поворачиваться и проч. На эту выучку уходило около месяца или двух времени. Желание скорее получить погоны, разумеется, заставляло нас, как говорится, из кожи лезть, чтобы скорее сделаться хорошим фронтовиком.
Когда я поступил в училище, то император Николай Павлович посетил его ранее, чем делал это обыкновенно, и застал всех нас, новичков, еще без погонь. Мы были тогда в столовой.
Поздоровавшись с детьми, государь начал обходить столы и у каждого новичка спрашивал фамилию и откуда он родом. Дошла очередь и до меня.
— Фамилия твоя? — спросил государь.
— Эвальд, ваше величество.
— Из Гатчины?
— Точно так, ваше величество.
— Это твой отец там служит?
— Точно так, ваше величество.
Государь кивнул головою и прошел далее. В случае этом не было ничего особенно замечательного: император Николай Павлович славился своею памятью на лица и имена, и потому неудивительно, что он вспомнил моего отца и делал мне эти вопросы. Но директором училища был генерал Ломновский, человек чрезвычайно мелочный, во всяком простом действии всегда искавший что-нибудь особенное. Тотчас после отъезда государя он прислал за мною и, заперев дверь своего кабинета, начал делать мне настоящий инквизиторский допрос о нашей семье вообще и о моем отце в особенности. Какие такие тайны он хотел выведать от меня, я до сего времени понять не могу.
На следующий год случился эпизод, еще более поразительный для Ломновского. Когда государь, по обычаю, осенью заехал к нам и, осмотрев училище, проходил к выходу, а мы провожали его толпой, он вдруг остановился и спросил:
— А где Эвальд?
Я выступил вперед и назвался.
— Я видел на днях твоего отца, — сказал государь, — он велел тебе кланяться. У тебя есть сестра в Смольном?
— Есть, ваше величество.
— Как ее зовут?
— Клеопатрой, ваше величество.
Государь кивнул головой и пошел далее. В воскресенье я поехал в Смольный навестить сестру, и та мне с удивлением рассказывала, что государь был у них и передал ей поклоны, как от отца, так и от меня…
— Разве ты просил государя кланяться мне? — спросила она наивно.
— Нет.
Я рассказал ей, как было дело.
— А он, — сообщала мне сестра, — ходил по институту, и мы, конечно, бежали за ним, как вдруг он спросил: «а которая из вас Клеопатра Эвальд?» Меня пропустили вперед. Государь взял меня за подбородок и говорит: «Вчера я был в Инженерном училище и видел твоего брата. Он посылает тебе поклон».
Через несколько дней и я, и сестра получили из дома письма, в которых отец сообщал нам, что государь посетил гатчинский институт и сказал ему, что видел обоих детей, и передал ему от нас поклоны.
Такая внимательность государя не была обусловлена решительно ничем, кроме его замечательной памяти, которую он любил выказывать, а также его чисто отеческим отношением ко всем вообще дестям. Никто из нас в семействе, а также мои училищные товарищи и ближайшие начальники и не смотрели на это иначе.
Но директор училища, генерал Ломновский, никогда не мог мне простить такого внимания государя и преследовал меня на каждом шагу, что ему особенно легко было делать, так как я беспрестанно давал ему для того поводы. Я этого не могу объяснить иначе, как родительскою завистью, так как одновременно со мною в училище воспитывался сын Ломновского, о котором государь не имел никакого понятия.
<..>
XIV. Инвалиды из Нерчинска
Император Николай Павлович, проживая летом в Петергофе, а осенью в Гатчине, часто прогуливался в садах и парках совершенно один, в сюртуке, иногда даже без эполет, с хлыстом или тросточкой в руке. При этих прогулках ему случалось иногда встречаться с лицами, которые относились к нему с какими-нибудь вопросами, не подозревая, что говорят с императором. Государь не только не избегал подобных встреч, по даже любил, по-видимому, быть иногда неузнаваемым и всегда в таких случаях был крайне вежлив и внимателен с обращавшимися к нему.
Однажды, гуляя в петергофском дворцовом саду, он встретил двух отставных солдат, небритых, оборванных и по всем признакам совершивших далекий путь.
— Батюшка! — остановили они государя. — Ты верно здешний. Научи нас, где бы нам повидать царя.
— Зачем вы желаете его видеть? — спросил государь.
— Да как же, родимый ты наш. Мы вот прослужили ему с лишком сорок лет, в нерчинской гарнизонной команде6, а понятиев не имеем, какой такой это белый царь. Теперь, пойди, помирать скоро будем, так прежде чем лечь в сырую землю, пошли мы это в Питер, поглядеть на белого царя. Сотвори Божескую милость, покажи нам его. В Питере-то сказывали, что он здесь теперь.
— Да, он здесь. Ступайте за мной. Я проведу вас к человеку, который устроит вам это дело.
Государь довел стариков до дворца и передал их дежурному
офицеру, приказав ему, что надо сделать.
На другой день было первое августа, когда, по издавна заведенному обычаю, на дворцовой площадке производилась церемония освещения знамен. Я в то время был в роте Главного инженерного училища и должен был находиться в строю, на параде. Поэтому следующее видел сам.
Перед самым выходом государя с семейством и свитою из дворца какой-то офицер торопливо протолкался чрез наши ряды, ведя за собою двух стариков, оборванных, грязных, небритых, и поставил их почти посреди площадки, перед фронтом всех кадетских корпусов и военных училищ. Понятно, что такое странное зрелище возбудило общее любопытство, и по рядам прошел глухой говор. Что это за люди? Зачем привели их? Что с ними будут делать? Откуда их выкопали? Подобные вопросы сыпались со всех сторон, но ответа никто не мог дать.
Но вот раздалась команда «смирно!». Значит, государь сейчас выйдет. Другая команда: «ровняйсь!». Офицеры забегали по рядам, наблюдая за равнением. Опять: «смирно!». Потом: «на плечо!» Затем — «на краул!».
Государь показался из подъезда; за ним императрица, великие князья и княгини, и большая свита, блестевшая на солнце шитыми мундирами и орденами. Чрезвычайно странно было видеть среди этой блестящей обстановки двух несчастных, грязных и оборванных солдат, стоявших неподвижно, с шапками в руках. Завидя их, государь остановился, взял императрицу за руку и, подозвав инвалидов к себе, что-то говорил то им, то императрице. Вероятно, он объяснял ей, кто они такие и как попали сюда, а им открылся, что они вчера у него же спрашивали о белом царе. Мы видели только, что солдатики упали на колени, поклонились до земли, а потом государь и императрица осчастливили их, дав поцеловать свои руки. Затем офицер, приведший этих солдат, повел их куда-то во дворец, а государь начал обычным порядком производить смотр.
После я узнал, что государь предлагал этим солдатам поместить их в Петербурге, но они отказались, испросив позволение вернуться на родину, где хотели сложить свои кости. Государь велел одеть их и дать им на дорогу денег, чтобы они могли доехать спокойно, а не идти пешком.
XVII. Памятник венгерской кампании
В одном из армейских саперных батальонов служил сапером некто Смирнов, человек в высшей степени своеобразный. Он был среднего роста, широкоплечий, слегка сутуловатый, носил длинные усы, опущенные книзу скобками, и смотрел зверем из-под густых, нависших над глазами бровей.
К числу многих странностей надо отнести то, что он никогда не употреблял местоимения «вы» и даже к высшему начальству обращался с такими словами: «Ты, ваше превосходительство, напрасно изволишь гневаться» или «Ты, ваше превосходительство, совсем не дело говоришь» и т. и.
Однажды какой-то из высших начальников, делавший смотр батальону, в котором служил Смирнов, призвал его зачем-то к себе на квартиру и между прочим сделал ему замечание о неуместном употреблении слова «ты».
Смирнов показал рукою на висевший в углу образ и невозмутимо ответил:
— Вот самый старший генерал над всеми нами, а и ему я говорю: помилуй мя, Господи!
Когда по получении капитанского чина он был назначен командиром саперной роты, то прежде всего призвал к себе фельдфебеля и вступил с ним в такого рода беседу:
— Ну, шельма, как-то мы с тобой будем служить?
— Буду стараться, ваше ск-родие! — ответил фельдфебель.
— Стараться, брат, особенно нечего, дело простое: чтобы в солдатский котел класть все, что следует по положению. Понял?
— Слушаю, ваше ск-родие!
— Тебе и унтер-офицерам артель положит прибавку, а более чтобы ни-ни! Солдат должен быть сыт.
— Точно так, ваше ск-родие.
— Больше ничего. Ступай. Я сейчас приду в казарму.
Фельдфебель распорядился для встречи капитана выстроить роту фронтом. Поздоровавшись с командою, капитан обошел ряды, внимательно вглядываясь в каждого солдата, а потом, став перед ротой, спокойно, но уверенно объявил:
— У меня, ребята, розог не будет, и кулакам я тоже воли не даю. Служите по совести, как Бог велит. Но и потачки я не дам. Помните это.
Если принять во внимание, что это было сказано в те николаевские времена, когда розги и кулаки служили общепринятым орудием солдатского образования, то можно себе представить, какое впечатление произвела на солдат такая речь их капитана. Одни, вероятно, даже не поняли его, а другие не поверили ему. Но капитан Смирнов крепко держал данное слово.
Провинится какой-нибудь солдат, он его назначит стоять на часах в своей квартире, в полной амуниции, а иногда, смотря по вине, и с ранцем, наполненным песком. Солдат стоит у дверей, а капитан занимается каким-нибудь делом у стола и по временам беседует с часовым.
— Угораздило, братец, тебя на такую штуку: у товарища рубль украсть! Хорошее дело, нечего сказать! Какой же ты товарищ, а? Лучше бы у меня украл, а то у солдата! Сам знаешь, как солдату трудно достается копейка. Нехорошее, брать, дело, совсем нехорошее!
Виноватый, стоя у дверей, слушает и думает: что-то будет дальше? Вспорет меня капитан, как ни на есть — вспорет!
Капитан помолчит, занявшись каким-нибудь делом, а потом сызнова заговорит.
— Вкусен ли был краденый-то рубль, а? Эхе-хе! Грехи наши тяжкие. И не стыдно тебе будет на товарищей глядеть теперь? Как тебя звать-то?
— Федор Михайлов, ваше ск-родие!
— То-то вот и есть, Федор Михайлыч. Не черт ли твою руку подтолкнул! Ведь доброму солдату до такой штуки без черта не додуматься. Видит нечистый, что у капитана Смирнова рота молодец к молодцу, как бисер нанизанный, вот и взяла его зависть, проклятого. Дай, думает, подучу Федора Михайлыча рубль украсть, а Федор Михайлыч, как баба какая, уши и распустил. У самого, вишь, рассудка не хватило, так старого лешего послушал.
Солдат смотрит на капитана и недоумевает. А капитан усядется за работу к столу и как будто забыл о виновном. Через полчаса времени, однако, он встает, подходит к Федору Михайлову и, глядя в упор своими грозными глазами, спросит:
— Ну, так как же, брат? Будешь воровать напредки?
— Никак нет, ваше ск-родие.
— Ой ли? Закаешься?
— Точно так, ваше ск-родие!
— И черта слушать не будешь?
— Не буду, ваше ск-родие!
— И не слушай его: как он станет тебя снова мутить, ты перекрестись, да приди прямо ко мне сказать. Вдвоем-то с тобой мы с ним управимся, знаешь как! А теперь ступай в роту.
— Покорнейше благодарю, ваше ск-родие!
Солдат уходит от капитана, совершенно озадаченный, не понимая, что с ним сделалось. Его не выпороли, ему не разбили зубы, его даже не выругали, а что-то с ним сделали, чего он никак не мог в толк взять. А сделали то, что солдат, склонный воровству, стал бояться этой слабости пуще всякого греха. Как потянет его руку к чужой собственности, он, вспомнив слова капитана, начнет креститься и отмаливаться. И помогало! Не надо даже и к капитану идти за помощью: черт убегал при двух-трех крестах!
Солдаты его любили.
— Нам што! — говорили они. — Нам у него хорошо! Живем, как у Христа за пазухой. И сам не обидит и никому в обиду не даст!
И он действительно никому не позволял обижать своих солдат. Был такой случай. Перед венгерской кампанией приехал начальник штаба сделать смотр батальону, в котором служил Смирнов. Во время ружейных приемов один солдат как-то неловко вскинул ружьем, что тотчас было замечено генералом.
— Выпороть его, каналью! — крикнул он, обращаясь к капитану Смирнову.
— У меня розог нет, — спокойно ответил старый капитан, прикладываясь к козырьку.
Начальник штаба недоумело взглянул на него.
— Как?! — закричал он. — Это что значит?
— А то значит, ваше превосходительство, что я восемь лет командую ротой и розог не заводил. Так теперь, перед походом, совсем уже не время этим заниматься. Нам теперь надо штыки оттачивать.
Генерал совсем был озадачен таким небывалым сопротивлением и сгоряча приказал батальонному командиру отправить строптивого капитана на гауптвахту.
— Поздно мне сидеть на гауптвахте, — возразил и на это капитан. — Сколько лет я служил и такого позора не заслуживал. А ты, ваше превосходительство, если не доволен мною, так отдай меня под суд.
Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если б не вмешался батальонный командир, объяснивший генералу, что Смирнов всегда был такой, что к его чудачеству все привыкли, что он все-таки лучший офицер в батальоне, и что, наконец, теперь, перед походом, неудобно сменять ротного командира, к которому солдаты привыкли.

После смотра начальник штаба потребовал капитана Смирнова к себе для объяснений. Разумеется, он опять упрекал, грозил, кричал и так далее. Капитан терпеливо выслушал и, окинув грозного начальника своим глубоким взглядом, сказал:
— Послушай меня, ваше превосходительство. Ты вот говорил, что можешь отдать меня под суд за нарушение дисциплины. Что ж, отдавай, только хорошо ли это будет? Чем я нарушил дисциплину? Что не дал тебе обидеть честного солдата? Так ведь на то я и капитан его, чтоб стоять за него горой. Посуди сам, что бы было хорошего: сегодня ты его велишь выпороть, завтра — бригадный командир, послезавтра — начальник дивизии, дальше — корпусный командир, дальше — главнокомандующий… и все-то будут его драть и драть, не зная его, видя его в первый раз, ни за что, ни про что! При чем же я-то буду? Как я его пошлю на бой после всех этих порок? Разве солдат не спросит меня тогда: а где ты был, командир, когда господа генералы меня пороли?
Эта необычная речь совсем смутила начальника штаба, и он оставил капитана Смирнова в покое, но…
Во время венгерской кампании как-то так выходило, что рота капитана Смирнова, случайно или нет, употреблялась всегда на самые трудные и опасные предприятия. Где надо было совершить что-нибудь почти невозможное, туда всегда назначали капитана Смирнова с его ротой. Видимо, начальник штаба не забывал его и желал, вероятно, доставить ему случай отличиться.
Капитан Смирнов не роптал на это и исполнял все поручения с тем же спокойным хладнокровием, с которым проходил всю свою службу.
После каждого дела, поверяя ряды своей роты и не досчитываясь в ней многих, он тяжело вздыхал и записывал в памятную книжку имена убитых, за которых потом читал молитвы пред оставшимися в живых. Каждый вечер после обычной молитвы «Отче наш» отделённые унтер-офицеры должны были прочитывать, каждый пред своим отделением, списки убитых, заканчивая этот перечень молитвою: «Помяни их, Господи, во царствии Твоем».
Между тем, списки эти делались все длиннее и длиннее по мере хода войны. Рота капитана Смирнова таяла, как свечка, и он уже рассчитывал, что если война продлится еще столько же времени, то он вернется в Россию с одним барабанщиком. Несмотря на то, при представлениях к наградам штабные писаря всегда забывали внести роту капитана Смирнова в список отличившихся.
Вступая в Венгрию, капитан вел под своей командой ровно триста человек сапер, а привел обратно всего сто двенадцать. Две трети его роты усеяли своими костями венгерские равнины5. Капитан сделался угрюм.
— Мне ничего не надо, — говорил он иногда своим офицерам. — Но мне обидно то, что за всю кампанию на нашу роту не дали даже одного Георгиевского креста. А ведь мы его крепко заслужили.
Года через три после венгерской кампании капитан Смирнов должен был участвовать с своей ротой в красносельском лагерном сборе. Рота его была, конечно, пополнена, но все герои, совершившие с ним поход, были налицо.
Капитан насыпал перед своей палаткой небольшой курган, обделал его дерном и наверху поставил небольшую бронзовую статуэтку, изображавшую какого-то испанца со шпагой в руке. Эта статуэтка была единственным трофеем, вынесенным им из венгерского похода. Он очень дорожил ею, всегда держал на своем письменном столе, а тут почему-то вздумал поставить на видном месте, рискуя даже, что ее могут украсть. Когда его спрашивали, для чего он это сделал и что изображает этот курган, он отвечал, что это памятник его солдатам, погибшим в венгерской кампании.
Слух об этом игрушечном памятнике и об авторе его, разумеется, разошелся по лагерю, и в свободное время многие офицеры гвардейских полков заходили во время прогулки посмотреть на него, причем заговаривали с капитаном Смирновым, часто сидевшим на стуле у своей палатки с неизменной трубкой в руках. Так как в гвардейских полках служат многие наши аристократы, близкие ко двору, то не мудрено, что рассказ о чудаке-капитане как-нибудь дошел до слуха императора.
Однажды вечером капитан сидел в своей палатке за самоваром, как [вдруг] заслышал крик дежурных: «всем на линию!». Это значит, что лагерь обходит кто-нибудь из начальствующих лиц. Быстро одевшись в сюртук, капитан Смирнов вышел из палатки и начал осматривать сбежавшихся солдат.
— С которого фланга? — спросил он дежурного.
— С левого, ваше ск-родие.
Капитан взглянул по указанному направлению и легко узнал вдали внушительную фигуру императора Николая Павловича, который шел пешком с небольшою свитой, но которая постепенно увеличивалась, по мере того как государь подвигался далее. Экипаж его следовал сзади.
— Государь идет! — сказал капитан своей роте. — Подтянитесь, ребята! Смотрите веселее! Выровняйтесь хорошенько. Глаза налево!
Государь между тем приближался. Он шел, почти не останавливаясь, здороваясь с выстроенными частями войск, и в скором времени приблизился к месту расположения роты капитана Смирнова.
— Здорово, ребята!
— Здравия желаем вашему императорскому величеству! — дружно ответили саперы.
Палатка капитана Смирнова приходилась как раз у правого фланга выстроившейся роты, так что курган со статуэткой находился на самом пути государя. Император, разумеется, заметил его.
— Что это такое? — спросил он капитана, державшего руку под козырек.
— Это, ваше величество, памятник венгерской кампании! — громко ответил капитан.
Государь сначала улыбнулся, но потом лицо его быстро приняло свое обычное серьезное выражение. Как наружность капитана, угрюмого, закаленного в боях воина, так и твердый, уверенный голос, которым он ответил, невольно обратили на себя внимание императора.
— Ты был в Венгрии? — спросил он.
— Вместе со своей ротой, ваше величество! — ответил капитан, показав на солдат, о которых всегда думал больше, чем о себе.
Государь внимательно оглянул сапер. Капитан понял этот взгляд.
— Тут теперь полторы сотни новичков, ваше величество, — сказал он.
— А где же кавалеры[237] твои? Я ни одного не вижу!
— Мои кавалеры, ваше величество, остались в Венгрии. Домой я привел людей, должно быть, никуда негодных, — смело ответил капитан.
Император нахмурился. Он, очевидно, начал угадывать смысл ответов капитана.
— Вызови бывших с тобою в походе, — приказал он.
Капитан стал перед ротой и скомандовал.
— Венгерцы, вперед! Стройся! Глаза направо.
Сотня с небольшим солдат вышли из фронта вперед, живо выстроились и выровнялись. Император осмотрел их и еще более нахмурился.
— Все, ваше величество! Сто восемьдесят восемь человек мы похоронили в Венгрии и каждый день молимся за упокой их душ.
Государь взял за руку одного старого генерала, сопутствовавшего ему (имени и положения которого капитан Смирнов не знал), и, отойдя с ним в сторону, что-то долго и горячо говорил ему. Генерал, слушая государя, беспрестанно кланялся. Затем, вернувшись назад, государь взял капитана Смирнова за плечо и, выйдя с ним перед фронтом, сказал:
— Ты получишь на роту десять георгиевских крестов; всем остальным медали и по пяти рублей на человека. Ты сам что получил за кампанию?
— Счастье говорить сегодня с тобою, государь! — ответил капитан, прослезившийся от радости, что наконец-то его солдаты, которых он так любил, были оценены по достоинству и притом самим царем.
Император притянул к себе капитана и поцеловал его в щеку.
— Поздравляю тебя полковником и георгиевским кавалером, — сказал он. — Спасибо, ребята, за славную службу! — крикнул он солдатам.
— Ура-а! — ответили они и, в порыве восторга, забыв всякую дисциплину, окружили государя и капитана, целуя полы их сюртуков и руки и продолжая кричать: — ура-а! рады стараться, ура-а!
Когда, по приказанию государя, они снова выстроились, государь еще раз обратился к полковнику Смирнову и сказал ему:
— Составь рапорт о всех делах, в которых участвовал, и представь по начальству на мое имя, а этот свой памятник убери.
— Слушаю, ваше величество! — ответил новопроизведенный полковник.
По уходе императора полковник Смирнов велел саперам немедля же срыть курган, а бронзового испанца со шпагой в руке перенес на свой письменный стол.
— Ведь болван, — говорил он потом, щелкая испанца ногтями, — а сумел доложить государю о моих саперах лучше всякого штабного писаря…
По чину полковника Смирнов уже не мог оставаться командиром роты и вскоре получил один из саперных батальонов, расположенных на юге России.
<..>
XIX. Комендант Фельдман
В начале февраля 1855 года сидели мы, офицеры Инженерного училища, в классе и мирно слушали лекцию долговременной фортификации, которую читал нам капитан Квист, как вдруг двери из соседнего, старшего офицерского класса с шумом растворились на обе половины, и прибежавший быстро сторож впопыхах объявил: государь идет!
Чтоб понять наше удивление, надо заметить, что государь заезжал к нам в училище всегда осенью, а в эти месяцы, после Нового года, никогда не заглядывал. Мы все знали, что дела в Севастополе идут очень плохо6, и потому понятно, что всех охватила одна и та же мысль, что случилось что-нибудь особенное, что заставило государя изменить своим обычаям.
Не успели мы кое-как оправиться, застегнуть расстегнутые пуговицы и привести в более приличный видь разбросанные на столах чертежи, книги и бумаги, как заслышали так знакомый нам громкий и звонкий голос государя в старшем офицерском классе, сердито кричавшего:
— Где же Фельдман? Послать за ним немедля!
И с этими словами он вошел в наш класс. Лицо его было красно от гнева, глаза метали молнии, он шел скорым шагом и, не поздоровавшись с нами и как бы даже не замечая нас, подходил уже к противоположным дверям, как в эту минуту из-за них показался Фельдман.
Тут нужно сделать маленькое отступление.
Генерал Фельдман считался комендантом Инженерного замка. Это был старый, почтенный генерал, для которого это место коменданта было создано императором, чтобы, не оскорбляя его отставкой, дать под старость почетное и нехитрое занятие. Император Николай очень часто создавал подобные места для старых служак.
В одном из зал Инженерного замка, вслед за старшим офицерским классом, помещались большие модели некоторых наших главных крепостей и в том числе Севастополя. Модели эти были так велики, что на них были сделаны маленькие медные пушки, с лафетами и другими принадлежностями крепостной артиллерии, и каждая модель занимала четыре или пять квадратных сажен. Модели эти хранились в величайшей тайне, и даже нас, инженеров, пускали их осматривать только один раз, перед самым окончанием, курса. Ключи от этого модельного зала хранились у Фельдмана, и без его разрешения никто туда попасть не мог.
Случилось, что Фельдман поддался на чьи-то просьбы, не знаю хорошенько — своих ли добрых знакомых, или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, — и дозволил им осмотреть модель Севастополя. Сторож, на обязанности которого было содержать этот зал и модели в порядке, заметил, что кроме группы лиц, допущенных Фельдманом, по модельной ходят еще каких-то два господина, которые держатся особняком и делают какие-то отметки в своих записных книжках. Он сказал об этом офицеру, провожавшему гостей Фельдмана и объяснявшему им на модели Севастополя сущность происходивших там событий. Офицер подошел к двум непрошеным гостям и попросил их немедля удалиться, что они, конечно, и сделали. Кто они были, я не мог узнать достоверно, но по слухам, это были какие-то два иностранца.
Об этом маленьком приключении кто-то донес государю, и вот он приехал к нам в замок, грозный, как буря. Никогда еще прежде не случалось мне видеть его в таком сильном припадке гнева, как в этот раз.
Чуть не столкнувшись с государем, Фельдман остановился и отвесил глубокий поклон. Он был небольшого роста, плечистый и с большой лысой головой. Государю он приходился почти по пояс.
— Как ты осмелился, старый дурак, — кричал на него государь, грозя пальцем, — нарушать мое строжайшее приказание о моделях? Как ты осмелился пускать туда посторонних, когда и инженерам я не доверяю эти вещи? До такой небрежности довести, что с улицы могли забраться лица, совершенно неизвестные? Для того ли я поставил тебя здесь комендантом? Что ты, продать меня, что ли, хочешь? Не комендантом тебе быть этого замка, а самому сидеть в каземате под тремя запорами! Я не пощажу твоей глупой лысой головы, а отправлю туда, где солнце никогда не восходит! Если тебе я не могу довериться, то кому же, после того, мне верить?
Я не припомню в точности всего, что говорил государь несчастному коменданту, и привожу эти фразы только приблизительно верно в гораздо более мягкой форме, чем говорил государь, который в своем неудержимом гневе решительно не стеснялся никакими выражениями. Фельдман не осмеливался, да и не имел возможности что-нибудь сказать в свое оправдание. Во все время грозной речи государя он только молча кланялся и был красен, как рак. Я думал, глядя на него, что с ним тут же сделается удар, и он упадет замертво. Государь говорил, то есть, вернее сказать, кричал долго и много, все время сильно жестикулируя и беспрестанно грозя пальцем.
Мы, офицеры, и все наше начальство, понемногу и потихоньку собравшееся, в нашем классе, стояли ни живы, ни мертвы, каждую минуту ожидая, что, покончив с Фельдманом, государь обратится к нам и заметив какой-нибудь беспорядок, задаст и нам трепку. Но ему, видимо, было не до нас.
Вылив свой гнев на Фельдмана, он прошел дальше, не простившись с нами, как вошел не поздоровавшись.
И это был последний раз, что мы его видели. Так его фигура и запечатлелась во мне на всю жизнь, в своем грозном величии, заглушая тот симпатичный его образ, когда он являлся не юпитером-громовержцем, а добрым любящим отцом своих многочисленных детей.

Состояние государства в 1841 г
Н. И. Кутузов

При проезде моем по трем губерниям, по большим и проселочным трактам, в самое лучшее время года, при уборке сена и хлеба, не было слышно ни одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказывающего довольствие народное. Напротив, печать уныния и скорби отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и действиях. Помня тридцать лет тому назад, что это время года было торжество селянина, дни его радости, оглашаемой от зари утренней до зари вечерней песнями, — эта печать уныния была для меня поразительна, тем более что благословение Божье лежало на полях губерний, мною проеханных (Новгородской, Псковской и части Тверской); на них красовались богатые жатвы, обещавшие вознаградить труды землевладельца более, чем обыкновенно вознаграждает их северное небо нашей родины. Отпечаток этих чувств скорби так близок всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так наглы и губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола вашего императорского величества? Вы не знаете причин бедствий народных, всемилостивейший государь: иначе скорбь бы его обратилась в радость, бедность в избыток, неправда и угнетение в суд правый и в защиту слабого от сильного. По чувству преданности на пользу государства я поставляю для себя священной обязанностью представить краткую, но верную картину общественных бедствий, открыть то зло, которое тяготеет над землей русской и которое грозит разрушением всех начал государственного благоустройства. Но прежде рассмотрим, каким образом монарх может в точности узнавать истину и настоящее положение дел.
В монархическом правлении государь трояким образом может узнать истину и состояние своего народа. 1) Мешаясь тайно и явно среди самого народа, лично прислушиваясь к его голосу и нуждам и допуская к себе всякого. Так делали Петр Великий, Гарун-Аль-Рашид и последний турецкий султан Махмуд. 2) Дозволяя приближаться к себе всякому в определенном месте, приглашая к себе иногда людей, находящихся вне сферы придворной. Так делали Екатерина Великая и покойный император австрийский Франц. 3) Дозволяя писать к себе каждому и читая подобные письма, а в случае поразительной несправедливости рассматривая дела и подвергая строгому наказанию виновных. Так делали Петр Великий, Павел I и покойный прусский король, который всякий день посвящал несколько часов на прочтение подобных писем и оставил по себе память отца и благодетеля народного.
Покойный император Александр I, возложа управление гражданскими делами на графа Аракчеева, воспретил всякий к себе доступ: зло росло медленно, но постоянно и обнаружилось взрывом 14 декабря. У престола вашего императорского величества нет ни одного избранного, но зато несколько человек, окружающих вас, составили ограду, чрез которую никакие злоупотребления вам не видны, и голос угнетения и страданий вашего народа не слышен. Скорее можно достичь до престола Царя Небесного, чем до престола царя земного, так говорит народ ваш, и говорит истину. Именем вашего величества воспрещено приближаться к вам и подавать прошения во всех пределах империи. Я не верю, чтобы вы знали об этом запрещении: это остаток повелений предшествовавшего правления, остаток, которого последнее действие было разыграно на Сенатской площади. Это воспрещение в буквальном смысле значит: сильный делай что хочешь, а слабый не смей на него жаловаться; и к кому обратиться угнетенному? К министрам? Но они всегда отвечают, что не мое дело, и, составляя между собою союз наступательных и оборонительных действий, не выдадут один другого. К Комиссии прошений? Но она по многим предметам не может входить в рассмотрение, а по которым должна, не хочет, боясь борьбы с сильными. Она всегда плыла по ветру и держалась того берега, который греет солнце и изобилен земными благами: ей тепло и сытно, а народу и холодно и голодно.
С ранней молодости моей служа под личным начальством вашего императорского величества, существуя вашими благодеяниями, я не имел столкновения ни с какими властями, не испытал ни от кого никаких неприятностей. Едва знаемый кем-либо из окружающих вас, и то по слуху, я могу и должен быть беспристрастен: дела с их делателями представляются мне в настоящем виде и свете, ибо я стою с ними в уровень, смотрю на них своими глазами, прислушиваюсь к голосу народа своими ушами. Итак, положа руку на сердце, я приступаю к обозрению причин общественных бедствий. Для ясности положения разделяем по ведомствам имеющим ближайшее влияние на судьбу империи.
Министерство государственных имуществ
При учреждении сего министерства вы мыслили улучшить благосостояние казенных крестьян, но с самого его учреждения оно приняло характер разорения, и положение крестьян не только не улучшилось, но бедность их достигла высочайшей степени, и не от неурожаев, на которые слагают вину, но от самого устройства министерства и от его действий. Государь! Участь этих миллионов несчастных, участь детей ваших, за весь кровавый труд не имеющих куска хлеба, но все-таки обожающих нас, заслуживает вашего воззрения. Сердце обливается кровью, смотря на эту толпу несчастных, год от года приходящих в худшее состояние.
Устройство министерства. Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений, так что вместо ста двадцати прежних управлений явилось более 1500. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю. Что оно губило Россию — может удостоверить следующий манифест императрицы Екатерины I:
«Умножение правителей и канцелярий во всем государстве не только служит к великому отягощению штата, но и к великой тягости народной, понеже вместо того, что прежде к одному адресоваться имели, ныне к десяти и более. А все те разные правители имеют особые канцелярии и канцелярских служителей, и каждый по своим делам бедный народ волочит, и все те правители и канцелярские служители пропитания своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей к вящей народной тягости ежедневно происходят и происходить будут» (Полн[ое] собр[ание] зак[онов], т. VII, Манифест 1727 г., февр., 24, пункт. 6, № 5017).
Эта истина высказана сто лет тому назад, когда простота нравов требовала одного пропитания; следовательно, что же ныне, когда роскошь и разврат овладели всеми чувствами, поработили сердца и понятия? Теперь стремятся не к пропитанию, но к обогащению, что губит Россию в настоящее время. Этому доказательство — бедственное состояние государства, происходящее от недостатка административного устройства, производящего множество чиновников, желающих обогащения, а от сего нет правды в суде, нет истины в делах — одна корысть и угнетение. У нас каждый министр для доказательств важности своего управления старается об учреждении множества департаментов, комиссий и канцелярий, наполненных множеством чиновников, не понимая, что это доказывает его незнание дела и что от этого управление идет гораздо хуже, по весьма простой истине, устройством мира нам указанной: чем более предметов окружает движущееся тело, тем движение его медленнее и неправильное. От этого множества мест рождается и другое зло для успешного хода дел: бесконечная переписка (с учреждения Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики), отчего теряется внимание к самому существу дела, которое уже становится посторонним предметом, а очистка бумаг — главным, дабы для блеска отчетов можно было сказать: поступило несколько десятков тысяч, все решены, а как решены, это известно одному только Богу, ибо Он только один видит слезы и слышит вздохи несчастных.
Действия министерства. Первым действием министерства было описать, что подлежит его ведомству. Это прекрасно, но ежели это считали необходимым, то должно было о причине такой меры опубликовать установленным порядком. Казенные крестьяне, не зная предварительно цели и намерений правительства, думали, что у них отберут их имущество; владельческие крестьяне, напротив, по внушению злонамеренных людей, видели в этом желание правительства избавить их от власти помещиков, это столкновение ошибки со стороны властей и ложного понятия крестьян произвело пожары и убийства. Виновато начальство, а расстреливали людей им вовлеченных в преступления. Вторым действием министерства было взыскание недоимок. Местные начальства, желая показать выслугу перед высшими властями, продавали все имущество крестьян и этой мудрою мерой привели их к разорению: нет скота, нет хлеба, бедность сделалась всеобщей и, может быть, надолго. Еще лучше: при взыскании податей многие употребляют систему, бывшую в Турции (и там, как разорительную, брошенную): в селении зажиточный крестьянин платит подати за бедных, имея право сам взыскивать с них им заплаченное; отчего все стали равные: все нищие, и ежели есть богатые, то их очень немного, и это богатство — последняя кровь, высосанная у несчастных.
Огромность министерства требует огромных издержек, почему на расходы местных управлений сбирается по два и более рубля[238] с души. Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен. Надо знать, что наш крестьянин, едва имея насущный хлеб, платит государству более даже английского фермера, которого благосостояние до крайности развито и защищено законами. У нас один платит за троих и более умерших, малолетних и поступивших в рекруты, сверх сего несет отяготительные повинности: подводную, постойную и рекрутскую; следовательно, всякое увеличение налогов, прямых и даже косвенных, есть источник конечного разорения. Ко всему этому должно повторить слова именного вышеупомянутого указа: «Управляющие пропитания своего хотят», — и тогда откроется настоящая картина состояния крестьян.
С некоторого времени, особенно по Министерству государственных имуществ, учредилась законодательная фабрика: беспрестанно публикуются новые положения, уставы и проекты — огромные по объему, а малые по существу своему. Истин в законодательстве не много, и они постояннее человеческой мудрости. Законы можно исправлять и дополнять сообразно с потребностью и новыми случаями, возникающими в жизни народной, а не уничтожать все предшествовавшее, дабы постановлять новое, не сообразное ни с местными нуждами, ни с началами государственного благоустройства. Этих великих преобразователей можно сравнить с хозяином, который вырывает столетние дубы, дающие тень и прохладу, дабы садить репейник. Чем надежнее законодательство, тем тверже и непоколебимее форма государственного правления, — истина, доказанная веками, ибо чего должно ожидать от непостоянной человеческой природы, когда и законы, этот святой глагол монаршей воли, выражение его благости к народу, сделаются игрой прихоти, целью корысти и мишурным покровом грязных дел? Удивительно, что Государственный совет не останавливает этого татарского нашествия на наше законодательство!
Пути сообщения
Пути сообщения, особенно водяные, год от года приходят в худшее положение и при малейшей засухе грозят Петербургу голодом. Это препятствует быстрому ходу внутренней промышленности и развитию народного богатства. Главная тому причина также во множестве чиновников, которые также, по выражению Екатерины I, хотят своего пропитания и обогащения. Вообще, этот род службы считается самым выгодным в государстве. Полезнее было бы уменьшить число чиновников, чем взимать шоссейный сбор с крестьян; и какая справедливость? Крестьяне и мещане платят по 25 копеек с души в год на поддержку дорог, и с них же еще собирают деньги за то, что они ездят по этим дорогам! На крестьянине же лежит повинность исправлять дороги, не поступившие в ведомство путей сообщения. Эта повинность не была бы так тягостна, как ныне, ежели бы производилась под руководством людей сведущих, Тогда бы не нужно было в самую рабочую пору делать поголовные сборы, как бывает при проезде вашего императорского величества, чему я был свидетелем прошедшего года в Псковской губернии. Ныне же при исправлении крестьянами дорог наблюдают одни светила небесные или люди ничего не понимающие в сем предмете, отчего всякий год их чинят. Но они остаются в прежнем дурном положении; особенно мосты через глубокие и быстрые реки стоят обывателям тяжких трудов и больших издержек, но всякий год разрушаются весеннею водой, и даже летом переправа через них трудна и опасна, ибо для прочного их сооружения потребны и наука, и большие капиталы. Все это вместе взятое разрушает благосостояние народное.
Военное министерство
В сем министерстве два элемента подлежат рассмотрению: собственно управление министерства и войско.
В начале царствования вашего величества главное управление всеми отраслями военного ведомства сосредоточивалось в лице начальника Главного штаба, под ним управление строевой частью лежало на дежурном генерале, а хозяйственной — на военном министре. Следовательно, та и другая части имели надзор, и ежели хозяйственная занималась иногда хозяйством своего кармана, к вреду казенного интереса, то это была более случайность, происходящая от недостатка устройства и содержания чиновников, и производилась втайне с величайшей осторожностью, без публичного соблазна, следовательно, не имела влияния на нравственность государства.
Еще в 1836 году, при издании наказа военному министру, я представлял о сем гибельном направлении законодательства, но это, по выражению Св. Писания, был голос в пустыне. Между тем благосостояние народа год от года падает, поелику это быстрое обогащение лиц в челе управления поразило антоновым огнем[239] все нервы, движущие состав государственный, и ниспровергло остатки нравственности в правлении, а где нет нравственности, в быту ли государственном, в быту ли семейном, там нет счастья. Государь! Есть нравственное чувство, которое ведет войско к победам, так точно есть нравственное в гражданском управлении, которое устраивает, оживляет и делает счастливым государства. Что же это нравственное гражданского управления? Самозабвение, самоотвержение подданных к пользам государства и славе государя. Но примеры яснее нам покажут это. Ц, инциннату приносят груды золота, чтобы приобрести его голос к вреду выгодам Рима; но он, не имевший другой пищи, кроме чечевицы, с его же поля собираемой, ни другой утвари, кроме глиняного горшка и деревянной чаши, отвергает это золото! Петр Великий подписал указ, отяготительный для народа; Долгорукий, не находя средств остановить зло, от сего произойти могущее, раздирает его и на вопрос разгневанного государя отвечает: «Это понудила меня сделать ревность к твоей славе и благу твоего народа; не гневайся, Петр Алексеевич, я знаю, что ты не хочешь разорения своей земли». Петр уважил представление Долгорукого, отменил указ. Вот черты добродетели гражданской, черты, непонятные и не понимаемые настоящим временем, черты, доказывающие величие царя и подданных, достойных этого величия.
Теперь должно обратиться к самому войску, на которое обращено все внимание правительства. Оно блестяще, но это наружный блеск, тогда как в существе своем оно носит семена разрушения нравственной и физической силы. Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних чинов к своим начальствам; без этого же уважения — войска не существует. Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных начальников с подчиненными им офицерами и генералами: перед фронтом и при других сборах нижних чинов их бранят, стыдят и поносят. От этого произошло то, что, с одной стороны, те только офицеры служат и терпят это обращение, которые или не имеют куска хлеба, или незнакомы с чувством чести; с другой — что нижние чины потеряли к ним уважение, и это достигло такой степени, что рядовой дает пощечину своему ротному командиру! Это не бывало с учреждения русской армии; были примеры, что убивали своих начальников, но это ожесточение, а не презрение. Разрушение физических сил армии заключается в способе ее обучения и в бессрочных отпусках. Мы видим, что четвертая часть армии исчезает ежегодно от необыкновенной смертности и от неспособности к службе, от болезней происходящей; бессрочные отпуска довершают ее опустошение. Эти причины так важны и так тесно связаны с благосостоянием государства, что требуют подробного рассмотрения.
Причины смертности и неспособности[240].
Это происходит потому, что: 1) рекрут, тотчас по приводе в полки, подвергают всем тягостям обучения, отчего между ними рождается болезнь, известная под именем тоски по отчизне, болезнь неизлечимая, ибо, истощая душевные силы, уничтожает силы физические; 2) принята метода обучения, гибельная для жизни человеческой. Солдаты тянут вверх и вниз в одно время: вверх для какой-то фигурной стойки, вниз для вытяжки ног и носков. Солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов вытянуть ногу вполовину человеческого роста и потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом; от этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит чахотки и воспалительные болезни[241], так что часто по-видимому ничтожная болезнь превращается в смертельную, потому что при повреждении внутреннего организма природа не может сопротивляться и малейшему на нее нападению.
К этому, можно сказать, гибельному обучению присоединилась мысль пересоздать человека: требуют, чтобы солдат шагал в 14 аршина, когда Бог создал ему ноги шагать в аршин! Следовательно, к растяжению внутренностей присоединилось растяжение связок ножных. От этого войско не в состоянии будет делать тех изумительных переходов, которые делали солдаты времен суворовских, никогда не имея отставших. Суворов говорил: «Солдата шаг аршин, при захождении — 1,5 аршина». Следствие ныне принятой методы обучения можно видеть весной на площадях: солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день, по 2 часа на прием, идет в казармы как разбитая на ноги лошадь! Присоединяя к этому дурное лечение и содержание солдат в госпиталях (из отчета армии за 1837 г. видно, что в госпиталях умирает 15-й человек, а в лазаретах — 28-й), надо удивляться, что не половина войска ежегодно уничтожается. Люди тысячами гибнут без ропота, но и без славы, а народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами, повинностью самой тягостной и разорительной: она, выбирая из семейств лучших людей, приводит в бедность и семейства, и государство, теряющее производительные силы без пользы и славы для себя. И для чего эта огромная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, сделает благосостояние государства, без славы и пользы для империи? Огромность армии есть выражение не силы, но бессилия государства, которого крепость и могущество заключаются в духе народном, в его преданности и любви к правительству. Эта истина доказана веками, она подтверждена и борьбой Испании с Наполеоном, и нашим славным 1812 годом. В настоящем же положении финансов в России эта громада войск имеет гибельное последствие: она, истощая источники жизни общественной, препятствует всякому улучшению.
Бессрочные отпуски. Ежели спросят: какое учреждение в России имеет более революционных начал? Можно без обиняков сказать: бессрочные отпуски в том виде, в каком они существуют у нас. Бессрочные отпуски должно рассматривать трояко: как гражданское и политическое учреждение и как материальный состав армии. В гражданском отношении они усугубляют бедность народную, ибо селения, к которым принадлежат бессрочные, обязаны платить за них повинности и еще кормить этих трутней. Окружающие ваше императорское величество, желая не пользы государственной, не прочной, истинной славы вашей, славы, основанной на настоящем и будущем благе народа, но сохранения своих ничтожных выгод, средства своего пресыщения, представляют все или в превратном, или в утешительном виде, почему говорят и даже печатают о каком-то поселении бессрочно отпускных; но, видя своими глазами, я могу сказать, что они бродят по земле русской как бедуины по степям Азии. Летом, в самую рабочую пору, когда каждый из поселян занят тяжкими трудами, на больших трактах, на проселочных дорогах встречаешь одних бессрочно отпускных, они переходят из села в село, где храмовые праздники и трехдневное пьянство. Не только не видать поселившихся, но на вопрос мой крестьянам: почему они не приучают их к работам? — я получил в ответ: «Бог весть, что они за люди, и отцы-то родные выгоняют их из дома; работать не хотят, говоря — мы, дескать, служивые, нам стыдно возиться с сохой, — а где кормить их, когда и для своих ребятишек нет хлеба!». Не спорю, есть и поселившиеся, но, думаю, едва ли и пять тысяч человек на сто пятьдесят тысяч — что ж это такое? Едва заметная капля в море.
Обращаясь к разрешению вопроса политического, надо сознаться, что в будущем бессрочно отпускные будут причиной важных беспорядков и потрясений государственных. Человека, не привязанного к обществу ни собственностью, ни семейными связями, бродящего без труда и цели, легко увлечь к беспорядку. Наш век отличается гибельным стремлением к ниспровержению самых святых истин; следовательно, издавая постановления, необходимо соображать [их] с сим направлением века и по возможности ему противоборствовать. Законы переживают нас, и только те из них превосходны, которые, принося пользу настоящему поколению, не будут причиной несчастий поколений будущих. Внуки должны питаться и покоиться от насаждений дедов. Но какую горестную будущность представляет для нас эта огромная масса людей праздных, умеющих владеть оружием, и увлеченная каким-нибудь кромвелем к разрушению существующего порядка!
Государь! Именем вашей славы, именем блага России, которые основаны на прочности престола, молю вас изменить настоящий порядок по сему предмету! Стоит только немного подумать и для государственной пользы пожертвовать самолюбием, чтобы из этого вредного порядка составить прочное и благотворное учреждение, чтобы дать империи через 30 лет более миллиона войска, которого бы содержание в мирное время ничего не стоило, но которое, развивая производительные силы, увеличило бы общественное благосостояние.
Теперь рассмотрим, увеличивают ли бессрочные отпуски материальную силу армии? Напротив, они, увеличивая численность, в той же соразмерности уменьшают материальность, которая составляет последнюю ступень нравственного войска, того нравственного. которое с материальными средствами творит великие дела (пример — Румянцев и Суворов), без этого же нравственного огромные силы исчезают, не производя и малых дел. Что же может принести человек, несколько лет живший на свободе и в праздности, туда, где требуется и тяжкий труд, и важные лишения, и беспрекословное повиновение? Чувство, разрушительное для армии: заразу лени, ропота и неповиновения! Недостаточно отпусков после 15– и 20-летней службы, предполагается ввести и после 10-летней; но это еще более послужит к уничтожению физических сил армии и к ее расстройству, ибо, при требовании наружного блеска в войске, должно будет еще более усилить его обучение (которое, как выше доказано, истребляет % часть армии); тогда еще более увеличится смертность и неспособность к службе, следовательно, увеличатся рекрутские наборы, и так уже до крайности истощившие государство. Самые полки поставляются этим в затруднительное положение, поелику, лишаясь беспрестанно мастеровых, они не в состоянии будут содержать себя в должном устройстве.

Говоря о вредных для государства административных действиях, необходимо бросить беглый взгляд на попечительство начальства о потребностях жизни народной. В прошедшем (1840 г.) некоторые губернии поражены были голодом. Бедствие было ужасное! Но разве голод вдруг упал с неба? Нет, еще в ноябре месяце 1839 года в них (в губерниях) ели желуди, не было ни всходов на полях, ни хлеба, ни овощей, голод представлялся везде и во всем, а в Петербурге узнали об этом в мае 1840 г., когда целые селения заражены были повальными болезнями, когда уже тысячи умирали в мучениях, когда младенцы умирали у грудей матерей, находя в них не жизнь, а заразу смерти! Причина столь предосудительной невнимательности заключается в вышесказанной истине, что все внимание главных (начальников) обращено на очистку бумаг для представления в отчетах блестящей деятельности, когда сущность управления в самом жалком положении.
Но это губернии отдаленные, о них только слышно, а не видно. Конечно, в столице более попечительства о бедном классе народа?!.[242] Два примера докажут это попечительство. Ныне, в сентябре месяце, я сам покупал лучшую говядину по 17 копеек за фунт, а при мне же с бедного взяли по 20 копеек за самую худшую, потому что он брал только /4 фунта, по лицу и одежде его можно было видеть, что он платил последние деньги, может быть, не имея более и копейки, чтобы купить соли. Следовательно, вся тягость падает на бедный класс народа; купец прав: он брал с бедного тремя копейками более, потому что такса была в 22 с половиной копейки за фунт, а виновато начальство. После уничтожения лажа[243] на серебро санкт-петербургский военный генерал-губернатор, созвав содержателей торговых бань, спросил их: «Почем вы будете брать за бани, за которые брали по 40 копеек ассигнациями] с человека?». Хозяева лучших бань отвечали: «Мы брали по гривеннику серебром на старый курс, по гривеннику же будем брать по новому курсу». Тогда, вместо одобрения, он отвечал: «Теперь все дорого, можно брать по 15 копеек серебром (то есть по 52 копейки на медь), только не прибавляйте цены на солдат». Отчего же такое попечительство о пользах банщиков? У его зятя были две торговые бани. Лучше бы обратить внимание на то, что бедный народ мрет тысячами, не имея пристанища и помощи в болезни, ибо на 500 тысяч жителей столицы только 1300 кроватей в мужских больницах. Это безделицы, но они, доказывая попечительство начальства, прямо касаются благосостояния низшего класса народа, — безделицы, которыми не пренебрегали ни Петр Великий, ни Екатерина. Петр лично наблюдал за составлением цен на съестные припасы, обращал внимание на мануфактурные произведения и препятствовал повышению на них цены (что видно из указа 1724 г. — декабря 18-го. Полн[ое] собр[ание] зак[онов], т. XII, № 4618). Екатерина II, усмотрев из ежедневно представляемых ей сведений, что, по случаю неурожая в южных губерниях, хлеб стал дороже рублем на куль, объявила градоначальнику, что не допустит его к себе, пока мука не будет в прежней цене, изволив сказать, что неурожай настоящего года не может иметь влияния на цены муки, заготовленной в прошедшем году. На другой же день цена на муку понизилась. В другой раз императрица, получая подобные донесения и во время путешествия своего по России, бывши в Крыму, изволила увидеть, что говядина стала дороже копейкой на фунт; признав это за злоупотребление, она приказала исследовать тому причину. Действительно, открылось, что один из главных торговцев скотом скупил все гурты и повысил цену.

Вот причины, которые довели государство до настоящего положения, причины, которые сокрыты от вашего величества. Но почему же они сокрыты, когда, говорят, у нас есть тайная полиция? Но это только говорят. У нас Корпус жандармов, а не тайная полиция, которая должна все видеть и слышать, а сама быть невидима и неслышима. Это учреждение так тесно связано с благом империи, что требует более подробного рассмотрения.
При учреждении Корпуса жандармов взяли в пример подобное учреждение во Франции, забыв сообразить, что там жандармы есть подобие нашей внутренней стражи и что там есть высшая тайная полиция, по указанию которой действуют и жандармы. Напротив, у нас это лучшее учреждение Франции вывернули наизнанку: агенты тайной полиции подчинены жандармам и потому, как обязанные иметь с ними сношения, сделались явны. Сверх сего, у нас всякий, сочиняя для своего ведомства наставления, старается захватить как можно более власти, не понимая, что этим, разрушая общую гармонию государственного управления, причиняет вред и своей части. Так произошло и с Корпусом жандармов; он кроме характера политического (которого, впрочем, по явности своей, иметь не может) вмешивается в дела гражданские и даже семейные. Это-то вмешательство усилило еще более неправду и злоупотребления, поелику жандармы те же люди, с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной, потому-то умели овладеть ими, и красотой женской, и приманкой обогащения, умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями. Государь! В мире ничего нет нового, только разве то ново, что забыли, а к несчастью, люди, которым вверяется составление узаконений, не знают ни этой истины, ни России, ни того, что делалось на земле русской. У нас было подобное учреждение. Петр Великий, устанавливая фискалов, думал остановить неправосудие и похищение казенной собственности, но вышло напротив: они, как сказано в представлении об их уничтожении, соединились с бессовестными людьми и неправыми судьями и увеличили зло до безмерности.
По вредному направлению нашего века тайная полиция необходима, но, повторяю, тайная — во всей силе этого слова — почему всякое отличие в одежде, всякое вмешательство в дела управления противоречит ее назначению. В доказательство сего еще присовокуплю: во время суда над бунтовщиками-поляками богатейшие и, может быть, более виновные имели все средства к оправданию, почему же жандармы не знали об этом? Если же знали, почему не доносили вашему величеству? Люди не ангелы, поэтому-то и постановления должны согласовываться с природой первых, а не с свойствами последних. Необходимо заметить, что в высшем управлении тайной полиции заметно вредное влияние поляков. Для чего возвращать и водворять на места жительства тех из польских дворян, которые принимали участие в бунте? Для того разве, чтоб они были живым примером ненаказанности и зародышем будущих мятежей? Для блага империи надо стараться постепенно переселить все польские фамилии в коренную Россию, а не возвращать тех, кои против ее целости восставали. У престола вашего возвышается Туркул; не знаю его, не отвергаю его достоинств, но да не коснется это возвышение ни дел империи, ни уставов, издаваемых для России, ибо это участие может внести революционные начала. Преданность поляка России подобна преданности волка, вскормленного рукой человека. Великая Екатерина справедливо о них (и о балтийских немцах) сказала: «Как ни корми, а все в лесть глядят!». Тактику поляков постичь нетрудно: они, видя невозможность силой приобрести независимость, будут стараться, под личиной преданности, внести в законы империи начала разрушительные, в том предположении, что бедствие России даст им средства восстановить их независимость.
К причинам государственного расстройства должно присовокупить и следующие:
1) Безмерность наград. В монархическом правлении награды составляют рычаг, которым направляется воля людей к цели государственного благоустройства. Напротив, у нас награды потеряли всю цену: чины и ордена сыплются в безмерном количестве, без разбору, и всего более — на людей ничтожных, на ласкателей и угодников слабостей сильных людей, отчего (ордена) совершенно утратили уважение, перестали быть двигателями честолюбия]… <..>
В заключение всего повторяю слова, сказанные Долгоруким Петру Великому: «Это говорить заставляет меня ревность к славе вашего императорского величества и к счастью ваших подданных». Не гневайтесь, государь! Конечно, вы хотите не разорения земли вашей, но блага миллионов, Провидением вам вверенных, на этом только благе утверждается непоколебимость престолов.
Ежели я виновен, всемилостивейший государь, то я виновен в беспредельной преданности к благу земли родной, в желании, чтобы слава Петра и Екатерины Великих осеняла священную главу моего государя, чтобы потомство, подобно как перед этими великими именами, благоговело перед именем вашим.

Николай I и иностранные дворы
С. С. Татищев

[Путешествие Николая I в Англию в 1844&nbsp;году]
Государь прибыл в Берлин в Троицын день, 14 (26) мая поутру, и остановился в доме русского посольства. В посольской церкви шла обедня и читались молитвы с коленопреклонением. Император остался у входа, и, сделав знак, чтоб никто не вставал, опустился на колени. <..>
К обеду в Шарлотенбурге в честь русского императора были приглашены лица его свиты… За столом шел разговор между королем и учеными его собеседниками о произведениях древней греческой словесности, между прочим об «Евменидах» Еврипида. Государь не принимал в нем участия и только спросил: «Что такое Евмениды?» Король отвечал ему в шуточном тоне: «Это превосходительства, получившие чистую отставку и казенную квартиру за городом и т. д.». Государь, рассеянно выслушав это объяснение, продолжил свою беседу с присутствующими генералами о военных предметах. Несмотря на такое равнодушие его к классической древности, он произвел на Бунзена сильное впечатление. «В каждом вершке виден в нем император», — писал о нем прусский дипломат своей жене. <..>
Высадясь на берег в Вульвиче в 10 часов вечера, государь ровно в полночь прибыл в Лондон. Он не пожелал воспользоваться гостеприимством двора и прямо проехал в Asburnham House. где помещалось русское посольство. Оттуда он написал принцу Альберту собственноручное письмо, в котором выражал желание свое как можно скорее иметь свидание с королевой. <..> В Виндзорском замке император Николай провел целых четыре дня. Красота и великолепие этого древнего жилища английских королей произвели на него приятное впечатление. «Оно достойно вас, государыня», — любезно заметил он королеве. <..> Поутру происходили смотры, прогулки, охоты. Вечером многочисленное общество собиралось к обеду, происходившему в большой Ватер-лооской зале замка. На последние два обеда гости были приглашены в мундирах, по желанию государя, признавшегося королеве, что ему неловко во фраке, к которому он не привык. С военным же мундиром, прибавил он, он до того сроднился, что расставаться с ним ему так же неприятно, «как если бы с него сдирали кожу». И в Виндзоре он не расставался со своими спартанскими привычками. По свидетельству биографа принца Альберта, первым делом его слуг было по входе в его спальню послать на конюшню за несколькими снопами чистой соломы, чтобы набить его холщовый мешок, составляющий матрас походной кровати, на которой он постоянно ночевал.
Проводя весь день в обществе королевы, император Николай избегал, однако, разговоров с нею о политике. Зато он не упускал ни единого случая, чтобы заводить подобные разговоры с принцем Альбертом и главными министрами: сэром Робертом Пилем, лордом Абердином, герцогом Веллингтоном, находившимися в числе приглашенных к королевскому столу. Беседы эти бывали очень продолжительны и длились иногда по нескольку часов. Собеседников государя поражала необыкновенная прямота и откровенность его речей. «Я знаю, — говорил он им, — что меня принимают за притворщика, но это неправда. Я искренен, говорю, что думаю и держу данное слово».
24 мая (5 июня) в Виндзорском парке происходил большой парад. Войска и толпа собравшихся зрителей приветствовали русского императора восторженными кликами. Его величество оставил королеву лишь на несколько минут, чтобы проехать вдоль фронта, и возвратясь к ней, благодарил ее за доставленный ему случай снова повидаться «со старыми товарищами». Похвалив быстроту и точность движений английской артиллерии, государь, обратясь к королеве, сказал: «Прошу, ваше величество, рассчитывать и на мои войска, как на свои собственные». В заключение все бывшие на параде части прошли церемониальным маршем мимо королевы и императора. Во главе войск ехал престарелый главнокомандующий, герцог Веллингтон, а впереди своего полка — принц Альберт, салютовавший их величествам.
Из воспоминаний баронессы Фрэнсис фон Бунзен, жены прусского посла при британском королевском дворе
На следующий день были скачки в Аскоте, национальный праздник для всей Англии. Прием, сделанный императору бесчисленными толпами народа, был еще шумнее и торжественнее, чем накануне. Всеобщее внимание было устремлено на него.
Где он ни показывается, всюду встречают его громкими восклицаниями. Статный и красивый мужчина всегда нравится Джону Булю — такова национальная его слабость. Кроме того, Джон Буль польщен столь высоким посещением, таким знаком внимания, оказанным его королеве и ему самому. На скачках император причинил большое беспокойство своей свите, отделясь от нее и быстрыми шагами направившись один в самую середину толпы. Граф Орлов, барон Бруннов напрасно пытались последовать за ним. Хоть он и отделялся от окружающего его народа высоким своим ростом и блестящим мундиром, но с трудом пролагал себе путь в толпе. Когда он возвратился к своей свите и заметил ее смущение, то засмеялся и сказал: «Что с вами? Эти люди не причинят мне никакого зла!». Всякий со страхом вспомнил о том, что могли предпринять поляки1.
[Путешествие Николая I в Англию в 1844&nbsp;году]
Приближался час разлуки. Отведя королеву под руку из-за стола в гостиную, государь сказал: «Сегодня, к несчастию, последний вечер, когда я пользуюсь ласкою вашего величества, но воспоминание о ней навсегда запечатлеется в моем сердце. Я вас, вероятно, больше не увижу». Королева Виктория возразила, что он легко может снова посетить Англию. «Вы знаете, как трудно нам предпринимать подобные путешествия», — воскликнул император. «Но я поручаю вам детей моих», — прибавил он с оттенком грусти в голосе.
Вечер субботы окончился в оперном театре. Хотя там и не ожидали королевы и ее августейших гостей, но встретили их громом рукоплесканий. Несмотря на настояния ее величества, государь не хотел занять место впереди нее. Тогда королева взяла его за руку и продвинула вперед при оглушительных восклицаниях публики. <..>
Прощание императора с королевской семьей было задушевным. И гость, и хозяева казались растроганными. Сойдясь ближе, они научились взаимно ценить и уважать друг друга.
Из дневника королевы Великобритании Виктории
Незадолго до пяти часов мы спустились вниз, чтобы ждать с детьми в малой гостиной. Вскоре после того вошел император и начал говорить с нами. Затем он сказал со вздохом и с чувством, смягчившим всю строгость его осанки: «Я уезжаю отсюда, государыня, с грустью в сердце, проникнутый вашей ласкою ко мне. Вы можете всегда и вполне положиться на меня, как на самого преданного вам человека. Да благословит вас Бог!». Он снова поцеловал и пожал мою руку, а я поцеловала его. Он обнял детей с нежностью и сказал: «Да благословит их Бог вам на счастье!». Он не хотел, чтоб я провожала его, говоря: «Умоляю вас! Не идите дальше! Я упаду к вашим ногам! Позвольте мне отвести вас в ваши покои!». Но, конечно, я не согласилась и под руку с ним направилась к сеням… Наверху немногих ступеней, ведущих в нижние сени, он снова крайне ласково простился со мною, и голос его обличал его смущение. Он поцеловал мою руку, и мы обнялись. Увидев, что он дошел до двери, я спустилась с лестницы, и он из кареты просил меня не оставаться тут; но я осталась и видела, как он с Альбертом уехал в Вульвич.
[Путешествие Николая I в Англию в 1844&nbsp;году]
В Вульвиче государь осмотрел знаменитые доки и строившиеся на них суда, и в 7 часов вечера, простясь с принцем Альбертом, отплыл на английском корабле Black Eagle. Барон Бруннов сопровождал его величество до Гревесенда, где государь вручил своему министру знаки ордена Св. Андрея для принца Валлийского. Все состоявшие при императоре чины английского двора были щедро одарены золотыми табакерками и другими богатыми подарками. Перед отъездом государь пожертвовал значительные суммы на различные патриотические и благотворительные цели. Независимо от приза, основанного им на английских скачках, он велел препроводить от своего имени по 500 фунтов стерлингов герцогам: Веллингтону — на памятник Нельсону, а Рутланду — на памятник самому Веллингтону. Такая же сумма была выдана по его приказанию для раздачи бедным англиканского прихода св. Георгия, в черте коего находилось русское посольство, 1000 фунтов стерлингов назначено Обществу вспомоществования неимущим иностранцам, а 100 фунтов — на содержание учрежденной для иностранцев больницы.
Из письма лорда Генри Палмерстона, лидера оппозиции в британском парламенте
Надеюсь, что русский император останется доволен приемом. Важно, чтобы он вынес благоприятное впечатление об Англии. Он могущественен и во многих случаях может действовать или в нашу пользу, или нам во вред, смотря по тому, хорошо или дурно расположен к нам; если мы можем приобрести его благоволение вежливостью, не жертвуя национальными интересами, то было бы глупо не поступить так. Впрочем, я могу сказать, что он будет принят прекрасно, ибо известно, что личность его, обхождение и манеры привлекательны.
Из письма королевы Виктории королю Бельгии Леопольду&nbsp;I
Я была очень настроена против посещения, опасаясь стеснения и тягости, даже вначале оно мне нисколько не улыбалось. Но прожив в одном доме вместе, спокойно и нестеснительно (в том и состоит, как весьма справедливо полагает Альберт, великое преимущество таких посещений, что я не только вижу этих важных посетителей, но и узнаю их), я узнала императора, а он узнал меня, в нем есть многое, с чем я не могу примириться, и я думаю, что надо рассматривать и понимать его характер таким, каков он есть. Он суров и серьезен, верен точным началам долга, изменить которым его не заставит ничто на свете. Я не считаю его очень умным, ум его не обработан. Его воспитание было небрежно. Политика и военное дело — единственные предметы, внушающие ему большой интерес; он не обращает внимания на искусства и на все более гуманные занятия; но он искренен даже в наиболее деспотических своих поступках, будучи убежден, что таков единственный способ управления. Я уверена, что он не подозревает ужасных случаев личного несчастия, столь часто им причиняемых, ибо я усмотрела из различных примеров, что его держат в неведении о многих делах, совершаемых его подданными в высшей степени нечестными способами, тогда как он сам считает себя чрезвычайно справедливым. Он помышляет об общих местах и не входит в подробности, и я уверена, что многое никогда не достигает его слуха, да и не может достигнуть, если трезво взглянуть на дело… Я готова сказать даже, что он слишком откровенен, ибо он говорит открыто перед всеми, чего бы не следовало, и с трудом сдерживает себя. Его желание, чтоб ему верили, очень велико, и я должна признаться, что сама расположена верить его личным обещаниям. Его чувства очень сильны. Он прост, чувствителен и ласков, а любовь его к жене и своим детям, да и ко всем детям вообще — очень велика.
Из письма королевы Виктории королю Бельгии Леопольду&nbsp;I
Он несчастлив, и меланхолия, проглядывавшая в его облике по временам, наводила на нас грусть. Суровость его взгляда исчезает по мере того, как сближаешься с ним, и изменяется сообразно тому, владеет ли он собою или нет (его можно привести в большое смущение), а также когда он разгорячен, так как он страдает приливом крови к голове. Он никогда не пьет ни единой капли вина и ест чрезвычайно мало. Альберт полагает, что он слишком расположен следовать душевному импульсу или чувству, что заставляет его часто поступать несправедливо. Его восхищение женскою красотою очень велико. Но он остается верен тем, кем он восхищался двадцать восемь лет назад.
Из памятных записок барона Кристиана Фридриха Стокмара. 1844
Император все еще великий поклонник женской красоты. Он выказал большое внимание всем англичанкам, бывшим прежде предметом его почитания. Все это в сочетании с повелительною его осанкою и предупредительной любезностью в отношении прекрасного пола, конечно, победило большинство дам, с которыми он был в отношениях. Мужчины хвалили его чувство собственного достоинства, такт и точность, отличавшие его в обществе.

Драгоценное воспоминание в моей жизни
[Буткевич]

1846 года, апреля 27 (мая 9) дня, вечером, я получил уведомление от канцелярии господина] статс-секретаря Царства Польского, что его императорское величество изволил приказать мне представиться следующего дня, т. е. в воскресенье, в И часов утра его величеству. В одно и то же время я был проникнут чувствами удивления, радости и боязни. Целую ночь провел я в бессоннице, размышляя о величайшей и неожиданной милости, готовой встретить меня, убогого священника. С одной стороны, я представлял себе самодержавнейшего в мире монарха, деснице которого Всевышний вверил жизнь и жребий стольких миллионов людей; с другой же — я чувствовал мое ничтожество пред высочайшим троном, к которому приблизиться мне всемилостивейше было дозволено. После соображения этих двух мыслей объяла меня какая-то робость, проникшая мое сердце и душу невыразимым смущением; а более всего тревожило меня недоумение: окажусь ли я достойным высокой милости представиться государю императору, не имея даже счастья видеть его величество когда-либо вблизи и не зная, о чем буду спрашивай. Оставаясь в таком заботливом раздумье, я искал утешения только в молитве; и посему рано поутру отправился в церковь отслужить обедню, где во время священнодействия с глубочайшею покорностью и в теплых слезах молил Всевышнего о подкреплении сил и духа моего, к исполнению верноподданнического моего долга.
В назначенный час того дня я прибыл в Зимний дворец, где и введен был в комнаты со стороны Невы. Там я нашел несколько особ, к числу которых поминутно прибывали генералы и другие высокие сановники. Находясь в этом обществе почти около получаса, я был предметом любопытства присутствующих, вероятно, по причине моей духовной одежды, мало известной в С.-Петербурге. По окончании богослужения в дворцовой церкви подошел ко мне камер-лакей и сказал, чтобы я следовал за ним к государю императору. Пройдя значительную часть коридора, я вошел в большую залу, где никого не было, кроме двух служителей у дверей, которые мне указали идти прямо в предстоящий кабинет.
При входе моем в кабинет его императорское величество, прохаживаясь в то время, изволил остановиться за несколько шагов от меня и, удостоив всемилостивейшего приветствия легким наклонением головы, спросил, понимаю ли я по-русски. Я отвечал по-французски, что понимаю, но, не имея достаточного навыка, не осмеливаюсь объясняться на оном. Государь император изволил сказать: «Говорите как хотите: можете даже и по-польски». Засим угодно было его императорскому величеству спрашивать меня (постоянно на русском языке), был ли я в Духовной академии, на Васильевском острове, и как она мне нравится. Восторженный необыкновенным счастием и боязнью, представляясь державнейшему монарху, едва мог я устоять на ногах, сердце сильно трепетало, дыхание спиралось в груди, руки дрожали. Может быть, государь император заметил таковое мое состояние, и потому, вероятно, подойдя ко мне ближе и устремив на меня ласковой взор отцовской нежности и милости, сказать изволил: «Не бойся!» Этот взор, которого во всю жизнь не забуду, возвратил мне присутствие духа, и я, ободренный, отвечал, что был несколько раз в академии и восхищался великолепным устройством, отличным порядком, чистотою и всеми удобствами ее. «Правда, — сказать изволил государь император. — Мое было желание угодить и в этом отношении католическому духовенству; но наружность — вещь неважная; перейдем к сущности. Скажите мне, нашли ли вы в здешней академии свойственные вашему званию религиозность, дух учения и дисциплину?» В полном убеждении и с откровенностью отвечал я, что все удовлетворяет своему назначению. После сего угодно было его императорскому величеству спросить, какое нахожу различие между здешнею и варшавскою академией, присовокупив, что: — и у вас можно будет устроить заведение в таком же виде, как здешнее?» На это я отвечал, что варшавская академия в отношении помещения своего в монастырском здании и внутреннего порядка не может сравняться с великолепием и удобствами с. — петербургской академии, но, впрочем, и у нас все другие потребности прилично удовлетворены благодетельными щедротами, за которые благодарим единственно ваше императорское величество; что же касается до дисциплины и учения, то они находятся в соответственной мере, и если замечу здесь что-либо лучшее и совершеннейшее, не премину, согласно высочайшей воле вашей, ввести и упрочить это и в нашем заведении. Засим государь император спросить изволил, тех ли придерживаемся мы авторов, коих сочинениями руководствуется здешняя академия при преподавании наук. Я отвечал, что заметил разницу в одних только именах авторов, но [при этом] в изложении предметов ни в чем не различающихся и содержащих в себе истинное учение Католической церкви. Потом государь император, говоря о необходимой осмотрительности и благоразумии при выборе книг и преподавателей для духовного юношества, упоминать изволил о ректоре с. — петербургской Римско-католической академии, удостоив назвать его ученым священником, усердным к общественному благу чиновником и решительным начальником, повелевая вместе с тем познакомиться мне с ним, посмотреть ближе на его действия и посоветоваться о всех надобностях, касающихся управления как академией, так и епархиальными семинариями. После того угодно было его императорскому величеству спросить меня, сколько находится воспитанников в варшавской академии и какова их нравственность. Я отвечал, что полный комплект состоит из 36 питомцев, но в настоящее время нет полного количества по случаю увольнения нескольких воспитанников по болезни и по причине несоблюдения дисциплины. Услышав это, государь император оказал вид неудовольствия и велел объяснить, в чем состоит ее нарушение. По объяснении моем, что проступки заключались только в неисполнении местных предписаний, без малейшего участия в политике, государь император изволил говорить о непременной покорности и повиновении со стороны всякого звания людей, а тем более звания духовного, которое должно подавать собою пример другим. Сколько припомню, его императорское величество изволил рассуждать, что недавние происшествия в Галиции и Кракове[244] доказали свету, сколь гибельны для народа стремления к самоволию и неповиновение установленным властям. Он говорил, что «никогда не произошли бы там такие бедствия, если бы духовенство, постигая обязанности своего звания, поступало по законам религии и внушало народу должное повиновение; но духовенство, вместо предотвращения вреда, своим влиянием подстрекало к беспорядкам и возмущению. Прискорбно должно быть для Католической церкви видеть ныне так много священников, замешанных в нечестивые дела». Наконец, государь император, оказывая вид прежней своей отцовской милости и нежности и прижав руки к сердцу, сказать изволил, что живейшее его желание есть вселить и упрочить добрую нравственность и поведение в католическом духовенстве и к тому прибавил: — «ваши священники не имеют жен; а чтобы избежать соблазна, который, к несчастию, между вашим духовенством часто встречается, необходимо должно заблаговременно приучать молодых священников к воздержанию, дабы они примерным поведением доказывали непорочность своего ума и сердца. Что же касается способов для образования католических священников в такие руководители и наставники народа, какими они должны быть по правилам Святой веры и своего звания, то я не пожалею расходов и с удовольствием окажу в том мою помощь и доброжелательство». В заключение его императорское величество, обращая речь свою особенно ко мне, сказать изволил: «Старайтесь и озабочивайтесь уничтожать в вашем духовном юношестве вредные национальные понятия, склонность к польской самовольности, вражде и возмущениям; тщательно наблюдайте, чтобы оно не осмеливалось вмешиваться в дела политические и не занималось предметами, не приличными своему званию. Искренно желаю и непременно требую, чтобы ваши священники были, как следует [быть] католическим священникам, истинными учителями веры и нравственности, а не политиками и подстрекателями к ослушанию; чтобы благонравною жизнью и примерным поведением доказали на деле, что они благоразумные священники, повинующиеся правительству, верноподданные и приверженные к нашему престолу». Договаривая эти слова, государь император дал мне знак прощания наклонением головы, и когда я уже был у дверей, его императорскому величеству угодно [было] спросить меня еще, как долго пробуду я в С.-Петербурге. С глубочайшим благоговением отвечал я, что для исполнения данных мне поручений необходимо должен остаться здесь, по крайней мере, две недели. На это государь император изволил сказать: «Можете пробыть более, или менее, как угодно и как того требовать будут дела».
Вышед из кабинета, я встретил в следующей за ним зале поставленных в два ряда тех же самых особ, с которыми прежде дожидал представления, и лишь только я успел дойти до половины комнаты, как услышал голос государя императора, приветствовавшего тех особ, но я не видел уже их и не знаю, каким образом дошел до дверей. На коридоре я почувствовал себя всего облитым горячим потом, вероятно, от напряжения внимания и по врожденной мне робости[245]; а когда я сел в экипаж, то тогда потекли из глаз обильные слезы, от которых я не мог различить ни одного предмета. Отправляясь от Дворца на Васильевский остров, в академию, я был весь погружен в удивление, и, в отрадном удовольствии вознося к Всевышнему молитву благодарности, клялся не пожалеть ничего к исполнению воли и желания всемилостивейшего моего государя императора, которого не престану в молитвах моих и священнодействии пред алтарем до конца моей жизни вверять милосердию Божию.
Посетив почтенного ректора академии, Головинского, у которого я встретил господина] министра, Туркула, и, рассказав им вкратце о том, что слышал на представлении у государя императора, я поспешил принести благодарность и искреннюю признательность господину] министру Перовскому и господину] директору департамента, Скрипицыну, по доброжелательству и благорасположению которых я имел счастие быть представленным его императорскому величеству.
По возвращении домой, чтобы ничего не забыть из выражений и обстоятельств моего представления, я взял перо с намерением составить эту записку[246].
С польского

Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче
Ф. А. Бурдин

Театр был любимым удовольствием государя Николая Павловича, и он на все его отрасли обращал одинаковое внимание; скабрезных пьес и фарсов не терпел, прекрасно понимал искусство и особенно любил haute comedie[247]. а русскими любимыми пьесами были «Горе от ума» и «Ревизор».
Пьесы ставились тщательно, как того требовало достоинство императорского театра, на декорации и костюмы денег не жалели, чем и пользовались чиновники, наживая большие состояния; постановка балетов по их смете обходилась от 30 до 40 тысяч. За малейший беспорядок государь взыскивал с распорядителей строго и однажды приказал посадить под арест на три дня известного декоратора и машиниста Роллера за то, что при перемене одна декорация запуталась за другую.
Он был неповинен в цензурных безобразиях того времени, где чиновники, стараясь выказать свое усердие, были les royalists plus que le roi[248]. Лучшим доказательством тому служит, что он лично пропустил для сцены «Горе от ума» и «Ревизора».
Вот как был пропущен «Ревизор». Жуковский, покровительствовавший Гоголю, однажды сообщил государю, что молодой талантливый писатель Гоголь написал замечательную комедию, в которой с беспощадным юмором клеймит провинциальную администрацию и с редкой правдой и цинизмом рисует провинциальные нравы и общество. Государь заинтересовался.
— Если вашему величеству в минуты досуга будет угодно ее прослушать, то я ее прочел бы вам.
Государь охотно согласился. С удовольствием выслушал комедию, смеялся от души и приказал поставить на сцене. Впоследствии он говаривал: «В этой пьесе досталось всем, а мне в особенности». Рассказ этот я слышал неоднократно от М. С. Щепкина, которому, в свою очередь, он был передан самим Гоголем.
Во внимание к таланту В. А. Каратыгина он ему дозволил исключительно один раз в свой бенефис дать «Вильгельма Телля»[249], так как Каратыгин страстно желал сыграть эту роль.
Как он здраво и глубоко понимал искусство, может служить примером следующий рассказ. В Москве в 1851 году с огромным успехом была сыграна в первый раз комедия Островского «Не в свои сани не садись». Простотой без искусственности, глубокой любовью к русскому человеку она поразила всех и произвела потрясающее впечатление. Появление этой пьесы было событием в русском театре. Вследствие огромного успеха в Москве в том же году, в конце сезона, ее поставили в Петербурге.
Государь, страстно любя театр, смотрел каждую оригинальную пьесу, хотя бы она была в одном действии. Зная это, при постановке комедии Островского чиновники ужасно перетрусились. «Что скажет государь, — говорили они, — увидя на сцене безнравственного дворянина и рядом с ним честного купчишку!.. всем — и нам, и автору, и цензору, будет беда!». Ввиду этого хотели положить комедию под сукно, но говор о пьесе в обществе усиливался более и более, и дирекция, предавши себя на волю Божью, решилась поставить ее.
Комедия имела громадный успех. На второе представление приехал государь. Начальство трепетало… Посмотрев комедию, государь остался отменно доволен и соизволил так выразиться: «Очень мало пьес, которые бы мне доставляли такое удовольствие, как эта. Се n'est pas une piece, c'est une legon!»[250]. В следующее же представление опять приехал смотреть пьесу и привез с собой всю августейшую семью: государыню и наследника цесаревича с супругой, и потом приезжал еще раз смотреть ее весной после Святой недели, а между тем усердные чиновники в то же время держали автора, А. Н. Островского, под надзором полиции за его комедию «Свои люди — сочтемся». <..>
Государь желал успеха русской драматической литературе, поощрял литераторов; доказательством тому служат неоднократные пособия Гоголю, драгоценные подарки всем авторам, писавшим тогда для сцены: Кукольнику, Полевому, Каратыгину, Григорьеву, а Полевому он, ввиду его стесненного положения, пожаловал пенсию.
Государь, очень часто приходивший во время представления на сцену, удостаивал милостивой беседы артистов и однажды, встретив Каратыгина и Григорьева, поклонился им в пояс, сказавши: «Напишите, пожалуйста, что-нибудь порядочное».
Его милости к артистам были неисчерпаемы. Во время болезни Дюра он прислал к нему своего доктора. Узнав о плохом здоровье Максимова, приказал его отправить лечиться за счет дирекции за границу.
В Красном Селе спектакли были четыре раза в неделю, и он приказал выстроить дачи для артистов, чтобы меньше затруднять их переездом.
Сосницкому по интригам отказали в заключении с ним контракта, и он вышел в отставку. Государь не знал об этом. Однажды, с ним встретившись, он спросил его: «Отчего я тебя давно не видал на сцене?».
— Я в отставке, ваше величество, — отвечал Сосницкий.
— Это отчего?
— Вероятно, находят, что я уже стар и не могу работать, поэтому со мной не возобновили контракта.
— Что за вздор — я хочу, чтобы ты служил! Передай директору, что я лично ему приказываю немедленно принять тебя на службу.
Разумеется, Сосницкий был принят, и не только директору, но и министру двора было выражено сильное и неудовольствие государя.
Любовь артистов к государю доходила до обожания. Трудно передать тот восторг, который он вселял своим ласковым словом, в котором равно выражалась и приветливость, и величие.
После представления каждой новой пьесы, имевшей мало-мальски порядочный успех, все главные исполнители получали подарки и были лично обласканы государем.
После красносельских лагерей государь со всем семейством переезжал на жительство в Царское Село, где и оставался до 8 ноября, дня именин великого князя Михаила Павловича.
Во время пребывания в Царском Селе при дворе постоянно были два раза в неделю спектакли, состоявшие из одной русской и из одной французской пьесы.
Артисты приезжали с утра, завтракали во дворце, обедали, после обеда, если кому угодно, катались по парку в придворных линейках[251], предоставленных им по приказанию государя; после спектакля ужинали и возвращались в Петербург; за эти спектакли все артисты были награждаемы высочайшими подарками.
Желая возвысить звание артиста в обществе, государь император предоставил актерам первого разряда по прослужении десяти лет звание личного почетного гражданина, а по прослужении 15 — потомственного.
А. М. Максимов рассказывал мне, до какой степени он сочувствовал молодым артистам. «Я всегда волнуюсь и робею за молодого человека, — говорил император, — беспрестанно боюсь, чтоб он не сделал какой-нибудь неловкости или промаха, и только смотря на опытных артистов, не испытываю этого чувства; за тебя я всегда спокоен!»
Государь Николай Павлович так хорошо был знаком с составом труппы, что без афиши знал фамилию каждого маленького актера.
Что же мудреного, что при такой любви и внимании к театру могущественного монарха, перед которым трепетали распорядители, зная, что малейшая небрежность и упущение не пройдут безнаказанно, театр стоял так высоко. <..>
В заключение расскажу несколько характерных случаев, бывших при встрече государя с артистами.
* * *
Государь очень жаловал французского актера Верне, который был очень остроумен. Однажды государь, гуляя пешком, встретил его в Большой Морской, остановил и несколько минут с ним разговаривал. Едва государь удалился, как будто из-под земли вырос квартальный и потребовал у Верне объяснения, что ему говорил государь. Верне, не зная по-русски, не мог ему ответить; квартальный арестовал его и доставил в канцелярию обер-полицей-мейстера, которым тогда был Кокошкин. Кокошкина в то время не было дома; когда он возвратился, то, разумеется, Верне был освобожден с извинением.
Вскоре после этого государь, бывши в Михайловском театре, пришел на сцену и, увидя Верне, подозвал его к себе. Верне вместо ответа замахал руками и опрометью бросился бежать… Это удивило государя. Когда по его приказанию явился к нему Верне, он спросил его:
— Что это значит, вы от меня бегаете и не хотите со мной разговаривать?
— Разговаривать с вами, государь, честь слишком велика, но и опасна — это значит отправляться в полицию; за разговоры с вами я уже просидел полдня под арестом!
— Каким образом?
Верне рассказал, как это случилось. Государь очень смеялся, но Кокошкину досталось.
* * *
П. А. Каратыгин отличался необыкновенной находчивостью и остроумием. Однажды летом в Петергофе был спектакль. За неимением места приехавшие для спектакля артисты были помещены там, где моют белье. Государь, встретив Каратыгина, спросил его: всем ли они довольны?
— Всем, ваше величество; нас хотели поласкать и поместили в прачечной.
Однажды государь пришел на сцену с великим князем Михаилом Павловичем. Великий князь был в очень веселом расположении духа и острил беспрерывно. Государь, обратись к Каратыгину, сказал:
— У тебя брат отбивает хлеб!
— У меня останется соль, ваше величество, — отвечал Каратыгин.
* * *
Актер Григорьев 2-й, играя апраксинского купца в пьесе «Ложа 3-го яруса на бенефисе Тальони»[252], рассказывая о представлении балета, позволил себе в присутствии государя остроумную импровизацию, не находящуюся в пьесе.
Государю эта выходка очень понравилась, и он разрешил Григорьеву говорить в этой пьеске все, что он захочет. Григорьев, будучи человеком талантливым и острым, очень ловко этим воспользовался. Он говорил в шуточной форме обо всем, что тогда интересовало петербургское общество. Вся столица сбегалась слушать остроты Григорьева, успех был громадный, и на эту маленькую пьеску с трудом доставали билеты.
В особенности от Григорьева доставалось Гречу и Булгарину. Тогда Греч читал публичные лекции русского языка, а Григорьев говорил на сцене, что немец в Большой Мещанской (где читал Греч) русским язык показывает. Булгарин написал пьесу «Шкуна Нюкарлеби». Григорьева спрашивают на сцене, что такое «Шкуна Нюкарлеби».
— Шкуна? это судно, — отвечает он.
— А Нюкарлеби?
— А это то, что в судне!
Булгарин и Греч выходили из себя, ездили жаловаться к директору А. М. Гедеонову, просили, чтобы он запретил Григорьеву глумиться над ними… Но Гедеонов отвечал, что не имеет на это права, а пусть обратятся к государю императору, который дозволил шутить Григорьеву.
* * *
В. А. Каратыгин был очень большого роста. Однажды государь сказал ему:
— Однако, ты выше меня, Каратыгин!
— Длиннее, ваше величество, — отвечал ему знаменитый трагик.
* * *
Государь очень любил Максимова и часто удостаивал с ним беседовать. Однажды, пользуясь благосклонным разговором государя, Максимов спросил его: можно ли на сцене надевать настоящую военную форму? Государь ответил:
— Если ты играешь честного офицера, то конечно можно; представляя же человека порочного, ты порочишь и мундир, и тогда этого нельзя!
Максимова уже давно соблазнял гвардейским мундир; воспользовавшись дозволением государя, он на свой счет сделал себе гвардейскую коннопионерную форму и надел ее, играя офицера в водевиле «Путаница»[253]. Как нарочно, на это представление приехал государь.
В антракте перед началом водевиля, выходя из ложи на сцену, он увидел в полуосвещенной кулисе Максимова и принял его за настоящего офицера.
— Зачем вы здесь? — строго спросил его император. Максимов оробел и не отвечал ни слова.
— Зачем вы здесь? — еще строже повторил государь.
Максимов, за несколько времени перед этим кутивший, не являлся к исполнению своих обязанностей. Ему показалось, что за это государь гневается, и растерялся окончательно.
— Зачем вы здесь? Кто вы такой? Как ваша фамилия? — и, взяв его за рукав, подвел к лампе, посмотрел в лицо и увидал, что это Максимов.
— Фу, братец, я тебя совсем не узнал в этом мундире.
У Максимова отлегло от сердца. После он говорил, что натерпелся такого страха, что не только бы обер-офицерский мундир не надел, а даже и фельдмаршальский!
* * *
Государь очень интересовался постановкой балета «Восстание в серале»1, где женщины должны были представлять различные военные эволюции. Для обучения всем приемам были присланы хорошие гвардейские унтер-офицеры. Сначала это занимало танцовщиц, а потом надоело, и они стали лениться. Узнав об этом, государь приехал на репетицию и строго объявил театральным амазонкам: если они не будут заниматься как следует, то он прикажет поставить их на два часа на мороз с ружьями, в танцевальных башмачках. Надобно было видеть, с каким жаром перепуганные рекруты в юбках принялись за дело; успех превзошел ожидания, и балет произвел фурор. <..>
* * *
Нигде так не выразилась снисходительность и любовь к артистам государя, как в следующем происшествии. Однажды после спектакля во дворце в Царском Селе во время ужина два маленьких артиста, Годунов и Беккер, выпили лишнее и поссорились между собою. Ссора дошла до того, что Годунов пустил в Беккера бутылкой: бутылка пролетела мимо, разбилась об стену и попортила ее. Ужинали в Янтарной зале; от удара бутылки отскочил от стены кусок янтаря. Все страшно перепугались; узнав это, в страхе прибежали директор, министр двора князь Волконский; все ужасались при мысли, что будет, когда государь узнает об этом. Ни поправить скоро, ни скрыть этого нельзя. Государь, проходя ежедневно по этой зале, должен был непременно увидеть попорченную стену. Виновных посадили под арест, но это не исправляло дела, и министр и директор ожидали грозы. Такой проступок не мог пройти безнаказанно и не у такого строгого государя. Министр боялся резкого выговора, директор — отставки, а виновным все предсказывали красную шапку[254].
Действительно, через несколько дней государь, увидя испорченную стену, спросил у князя Волконского: «Что это значит?». Министр со страхом ответил ему, что это испортили артисты, выпивши лишний стакан вина.
— Так на будущее время давай им больше воды, — сказал государь; тем дело и кончилось.
Да будет благословенна память незабвенного монарха, покровителя родного искусства и артистов.

Записки
М. А. Корф

Летом, в бытность в Петербурге принца Карла Прусского, за обедом, при котором и принц присутствовал, речь коснулась новокатоликов[255], которых учение было тогда в полном ходу в Германии и составляло общий предмет и газетных статей, и разговоров.
— Я должен признаться, — сказал государь, — что не считаю ни удобным, ни нужным прикасаться к делам совести: для меня совершенно все равно, к какому из христианских исповеданий принадлежат мои подданные, лишь бы они оставались верноподданными. Одно только исключение из этого правила я позволил себе — в отношении униитов[256] — потому единственно, что всегда считал их принадлежащими к нашей церкви, только от нее отторгнутыми.
<..>
Лишь путем позднейших размышлений и сурового опыта убеждаюсь я в возможности расчета и притворства. Быть может, это назовут вздором, но мне нравится такая умственная слабость, потому что она является следствием душевной силы. Мое чистосердечие заставляет меня верить искренности другого, даже если этот другой является императором России.
9 марта (1848 г.), возвращаясь пешком домой после занятий моих с великим князем Константином Николаевичем, я почти наткнулся в Большой Морской на государя. Он сперва прошел со мной несколько шагов, а потом продолжал разговор, остановясь.
— Ну что, — сказал он, — хороши венские штуки!1 Я сбираюсь позвать тебя к себе и поручить новую работу. Надо будет написать манифест, в котором показать, как все эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконец, отпрянули от России. Все это не должно быть длинно, но объявлено с достоинством и энергией, чтоб было порезче. Подожду еще несколько, посмотрим, какие будут дальше известия, а там позову тебя и надеюсь, что ты не откажешься от этого труда.
Возвращенный призыв последовал не ранее 13-го числа, к 12 часам. Еду и беру с собой, написанный мной между тем, по упомянутому предварительному разговору, проект манифеста. Наверху, перед кабинетом государя, встречается мне только что вышедший от него граф Нессельрод.
— Император желает поручить вам написать манифест, подходящий к обстоятельствам.
— Я это знаю, — и я рассказал ему как о встрече нашей, так и о приготовленном мной проекте.
Ответом было, что и у государя уже написан свой, которого Нессельрод, впрочем, еще не читал; но что он, Нессельрод, просил государя приказать во всяком случае сообщить ему окончательную редакцию для соображения ее в видах дипломатических. Тогда я предложил графу выслушать мой проект; и старый наш канцлер не только вполне его одобрил, но и просил доложить государю, что не видит надобности переменять в нем ни одного слова. Спустя несколько минут, когда Нессельрод уже уехал и в секретарской комнате оставался я один, от государя выбегает граф Орлов в каком-то восторженном положении, утирая рукой слезы.
— Ах, Боже мой, — вскричал он, — что за человек этот государь! Как он чувствует, как пишет! Сейчас прочел он мне свои идеи к манифесту, который хочет поручить вам написать; я отвечал, что это не идеи, а уже совсем готовый манифест и что лучше, конечно, никто не напишет. Конечно, вы могли бы употребить стиль более изящный, но никогда никто не будет в состоянии высказаться с такой энергией, чувством и сердцем. Это именно то, что нужно для нашего народа. Невозможно сделать лучше!
Едва граф успел это сказать, как меня позвали к государю. Он стоял в кабинете у письменного стола.
— Это что такое, — было первым его словом, — для чего эта шляпа, я прошу вас от нее избавиться. — (Государь любил, чтобы к нему входили с докладом без шляпы; но так как я явился в этот раз не для доклада, а за приказанием, то и не оставил шляпы в передней.) — Что у вас тут?
У меня был в руках мой проект.
— Как вы соблаговолили изложить ваши идеи о сущности манифеста, государь, то я счел своим долгом набросать канву.
— Ну и хорошо, мы увидим это после, а теперь я прочту тебе свои идеи, которые ты потом потрудишься привести в порядок.
И государь начал читать мне свой проект, прерывая несколько раз чтение для словесных объяснений. Многозначительность предмета, торжественность минуты, выражавшиеся в проекте высокие чувства, образ чтения, наконец, может быть, и то впечатление, под влиянием которого от слов Орлова я вошел в кабинет, привели и меня в невольный восторг. Когда государь кончил, я бросился к его руке, но он не допустил и обнял меня.
— Какое счастье, какое благословение Неба — вскричал я, — что в эти страшные минуты Россия имеет вас, государь, вас, с вашей энергией, с вашей душой, с вашей любовью к нам!..
Содержание ответа его состояло в том, что мыслим и чувствуем мы все одинаково, а быв поставлен во главе, он, конечно, не может оставить и никогда не оставит дела. Но моего проекта государь не спросил и более о нем не вспоминал.
— Теперь, — сказал он, — поезжай домой и уложи все это хорошенько на бумагу.
— И потом прикажете прислать к вашему величеству?
— Нет, привези опять сам. Я буду дома в три часа или, пожалуй, и вечером.
В передней камердинер объявил мне волю наследника цесаревича, чтобы от государя я зашел к его высочеству. Цесаревич уже знал, зачем я был у государя, но, кажется, еще не видал проекта; по крайней мере, взяв его от меня, тут же прочел про себя и, прослезившись, сказал:
— Я очень рад, что выбор государев в этом деле пал на вас; вот вам еще одно драгоценное воспоминание на целую жизнь.
Дома, в тиши кабинета и с пером в руке, некоторые из выражений проекта, казавшиеся мне при живом чтении государя и при собственной моей восторженности превосходно-уместными, предстали в другом свете. Иное имело вид вызова войне; другое как бы указывало на угрозы нам извне, которых ни от кого не было; третье, наконец, проявляло надежды на победу, когда не имелось еще в виду никакой брани. Но так как собственный мой проект, веденный от другой основной идеи, остался непрочитанным, то мне и надо уже было, в качестве просто редактора, ограничиться одним изложением данного эскиза, с сохранением, по возможности, даже самых его слов.
В три часа я был опять во дворце. Поутру государь принял меня в официальном своем кабинете, наверху, а в это время — в домашнем, о котором я уже упоминал, в бывших покоях великой княгини Ольги Николаевны.
— Как, ты уже готов? — спросил он, увидев меня.
— Мой труд, государь, был невелик: мне оставалось почти только переписать написанное вами.
— Ну нет, я, признаюсь, невеликий мастер на редакторство; посмотрим.
И я вслед за тем прочел привезенную бумагу, а кончив, взглянул на государя. У него текли слезы. Видно было, что он всей душой следил за этим выражением, заветных его мыслей и чувств.
— Очень хорошо, — сказал он, — переделывать тут, кажется, нечего.
— Дозвольте, государь, повергнуть на ваше усмотрение одну только мысль.
— Что такое? Говори!
— Не позволите ли включить в манифест хоть два слова о дворянстве: оно всегда окружало престол своей преданностью, и особенный призыв от вас польстит лучшему его чувству.
— Я сам об этом думал, и сперва, в черновом моем проекте, именно сказано было: все государственные сословия; но после мне показалось, что слово «сословие» не совсем уместно при теперешнем духе и обстоятельствах. Где же полагал бы ты сказать о дворянстве?
Я указал место. Он перечел раза два или три громко это место и, пробежав потом снова про себя весь проект, сказал:
— Нет, право, и так очень хорошо; если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест; вероятно, что за ним скоро будет второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству, а теперь — пусть будет как есть. Я попрошу тебя только съездить к Нессельроду и показать ему наш проект; он очень взыскателен на выражения и, в теперешних обстоятельствах, совершенно в том прав. Если он сделает какие-нибудь замечания, то приезжай опять ко мне сказать о них; если же нет, так отдавай с Богом в переписку, или… знаешь что, перепиши лучше сам, своей рукой; а теперь покуда прощай и большое спасибо.
Нессельрод, прочитав проект, остановился именно на тех же замечаниях, которые и я прежде про себя сделал; но как они относились к основным идеям, от которых, по его предположению, государь ни в каком случае не отступил бы, то он и предпочел оставить, как было написано.
Манифест, переписанный моей рукой, был подписан в тот же день, 13-го; но государь, не знаю почему, выставил 14-е. В ночь успели его и напечатать.

Высочайший манифест от 14 марта 1848 года Божиею милостию Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всенародно:
После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства.
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости Правительств, разрушительный поток сей прикоснулся наконец и союзных Нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России.
Но да не будет так!
По заветному примеру Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будемте в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов Наших.
Мы удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный Наш ответит радостно на призыв своего Государя; что древний наш возглас: за веру, Царя и отечество — и ныне предукажет нам путь к победе; и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем:
С Нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!

Дан в С.-Петербург в 14-й день марта месяца, в лето от Рождества Христова 1848-е, Царствования же Нашего в двадцать третие.
На подлинном Собственного Его Императорского Величества рукою подписано:
Николай

<..>
26 апреля, рано утром, явился ко мне фельдъегерь:
— Государь, — сказал он, — просит вас к себе в 12 часов.
Приезжаю. С государем работает еще граф Нессельрод, а в секретарской ждут граф Клейнмихель и министр статс-секретарь Царства Польского Туркул; но Клейнмихель, бывающий во дворце почти ежедневно, скоро исчезает в боковую дверь, а Туркулу государь спустя несколько минут высылает сказать, что слишком сегодня занят и потому просит его приехать завтра. Нессельрод вышел около половины 1-го, и я тотчас был позван в кабинет.
— Здравствуй, любезный Корф, — сказал государь, протянув мне руку, — извини, что я всегда тревожу тебя в чрезвычайных случаях, layer топ linge sale (чтобы мыть мое грязное белье). Но нам надо опять написать манифест. Ты знаешь, что делается в Венгрии2, но знаешь не все. Сегодня был у меня приехавший вчера из Ольмюца генерал Лобковиц и описывал их (т. е. австрийцев) положение в самых мрачных красках. В их распоряжении всего, по счету, 50 тысяч войска, а на самом деле, кажется, еще менее. По крайней мере, вот что дает мне сейчас знать по телеграфу фельдмаршал Паскевич из Варшавы.
Тут государь прочел вслух депешу, из которой было видно, что у Вельдена в Главной его квартире перед Пресбургом, по словам его нашему генералу Бергу, всего 35 000 человек против вдвое сильнейшей венгерской армии и что он считает положение свое крайне затруднительным.
— Как вам это нравится? Австрийский император просит моей помощи, и я тем меньше могу ему отказать, что торжество венгерцев начинает уже чрезвычайно отзываться на расположение умов в нашей Польше. Итак, надо решаться на войну, и вот что я об этом написал; но это — одна канва, которою прошу тебя отнюдь не стесняться.
Затем государь прочел мне проект манифеста, набросанный им карандашом на полулисте почтовой бумаги. Я остановился только на одном месте, где говорилось об обременении австрийского правительства еще другой, внешней войной в Италии, и спросил: угодно ли, чтобы это выражение было в точности сохранено, так как там были, и частью еще продолжаются, и внутренние войны с Ломбардией и Венецией.
— Да, да, конечно, — отвечал государь, — прибавь и эти. Я тут имел в виду собственно войну с Сардинией и, признаться, в первом проекте у меня было сказано «с вероломным королем сардинским», но — черт его побери… Ну, теперь дай же всему этому порядок и потом привези опять ко мне; ты застанешь меня в половине восьмого.
Манифест, сгладив несколько редакций и вставив две или три вводные фразы, мне нетрудно было написать, и я, до обеда еще, послал его на просмотр к графу Нессельроду, сказавшему мне утром при выходе из кабинета, что государь прочел ему свой проект. В моем граф не нашел переменить ни одного слова. Вечером государь принял меня с новыми извинениями, «что меня беспокоит».
— Но кто предвидел бы, — прибавил он, — чтобы спустя год после первого манифеста нам пришлось искупать чужие грехи своей кровью!
Проект я прочел сам. Государь казался доволен и потребовал только одной перемены.
— Так хорошо, — сказал он, — и все может идти, но в этой последней фразе: «и Россия, грядущая, под щитом всеблагого Промысла, на восстановление мира и покоя, исполнит святое свое призвание», прибавленные тобой слова (все выше выделенное) лучше, я думаю, исключить, они похожи на хвастовство, а манифест будет тотчас переведен на все языки и комментирован за границей. Выкинь это и покажи Нессельроду.
Я донес, что это уже сделано.
— Ну, так потрудись переписать опять, как в прошлом году, своей рукой и пришли мне.
Потом, рассуждая о настоятельной необходимости помочь Австрии для собственной нашей безопасности, государь прибавил, что после утреннего его свидания со мной он получил новую депешу, извещающую, что опасность еще увеличилась и уже грозит самой Вене, вследствие чего австрийский император переехал из Ольмюца в Шенбрун, вероятно, для успокоения умов. В заключение, взяв меня за руку, государь снова благодарил.
— Дай Бог, дай Бог, государь, — сказал я, — чтоб все это окончилось к вашей славе и покою!
— Да, дай Бог, — отвечал он с чувством, держа еще мою руку, — все в Его святой воле; впрочем, мы за себя постоим.
По приезде домой я немедленно переписал манифест и отправил его к государю.
В тот же вечер был бал у графа Кушелева-Безбородки, на котором присутствовал наследник цесаревич. Увидев меня, он тотчас подошел со словом «подписан». Догадавшись, о чем идет речь, но приняв это слово за вопрос, я отвечал:
— Не знаю, ваше высочество, я отослал в 10-м часу.
— Я вам говорю, что подписан, государь мне сказывал. Вот, — продолжал цесаревич, возобновляя свой прошлогодний привет, — опять пал на вас жребий поработать, и опять новый листок в вашу биографию!
Спустя десять минут привезли мне, тут же на балу, конверт от государя. Он возвращал мою докладную записку, при которой отослан был переписанный манифест с надписью: «Искренно благодарю».
27 апреля утром манифест был напечатан и обнародован.
Впечатление, произведенное этим актом на жителей Петербурга, было грустное. С одной стороны, говорили, что нет нам причины вступаться за других, когда у самих горит (слухи о нашем заговоре были в первое время чрезвычайно преувеличены молвой) и когда от Австрии, которой вероломная политика довольно известна по истории, в случае взаимной нужды, конечно, не придет к нам помощь. С другой стороны, хотя все знали, что гвардейский корпус, которому сроком выступления из Петербурга по эшелонам назначалось 15 мая, идет на первый раз только для занятия в пограничных губерниях позиций войск, действительно выступивших в поход; однако, по мере того как радовалась молодежь, воображая уже себе битвы, кровопролитие и славу, маменьки плакали если еще не об опасности, то о разлуке. Наконец, при усиливавшейся неурядице на Западе и при несомненности для всех домашнего заговора3, опозорившего землю русскую, немало было и таких, которые горевали о выступлении гвардии, из боязни о том, что станется с ними, остающимися на месте.
Это опасение было, впрочем, напрасное. Государь не бросил своей столицы без защиты. В Петербурге оставлены были от каждого пехотного полка гвардейского и гренадерского корпусов по 4-му батальону, составленному из собранных в 1848 году бессрочноотпускных, и от кавалерии запасные эскадроны.
<..>
Доступ у нас в университеты всегда был открыт лицам всех свободных состояний, выдержавшим испытание в науках гимназического курса. При всем том, не говоря о праотце наших университетов, Московском, другие, учрежденные или окончательно преобразованные в 1802 году, долго, кроме Виленского и Дерптского, стояли почти пустые, потому что в общей массе народа, даже в самом дворянстве, не существовало еще истинной потребности учиться. Общее стремление давать юношеству высшее образование возникло лишь вследствие указа 6 августа 1809 года, заградившего производство в коллежские асессоры и в статские советники без испытания в науках и даровавшего кончившим университетский курс важные служебные преимущества. Сперва это возбуждение явилось, так сказать, насильственно, частью с переломом старинных предрассудков; но потом действием времени и данного единожды движения оно влилось в нравы и из средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей. Всё бросилось учиться, и при упомянутой выше свободе доступа в Московском университете находилось более 1000 студентов, в Петербургском более 700, в Дерптском более 600 и т. д.
Вдруг в мае 1849 года разнесся слух, что для университетов установлен комплект студентов и что цифра их впредь ни в одном не может превышать трехсот. Слух этот вскоре подтвердился напечатанным во всех газетах объявлением ректора Петербургского университета, что по причине полного в нем комплекта в 1849 году приема не будет.
Откуда возникла эта мера и какие были к ней побуждения — никто положительно не знал. Она не рассматривалась ни в Государственном совете, ни в Комитете министров, и только по умозаключениям ставили ее в связь с западными происшествиями, а инициативу последовавшего о ней повеления приписывали собственной мысли государя. Но одно несомненно: эта мера возбудила в то время общее неудовольствие и, даже в людях самых благонамеренных, общее сокрушение.
— В других государствах, — говорили многие, — потребность высшего образования родилась из самой жизни народной и из общественного там быта, а у нас она произведена и развита единственно действием правительства, и вдруг действием того же самого правительства отнимаются средства к удовлетворению потребности, им же возбужденной!
— Какие же, — продолжали, — останутся средства воспитывать детей, когда лицеи, училища правоведения и проч, переполнены, и никто в них попасть не может, а вдруг и в университеты станут принимать только на вакансии? Воспитывать в заграничных университетах? Но посылать туда запрещено. В гимназиях? Но они лишь переходная ступень, при которой воспитание нельзя еще считать оконченным. Дома? Но где взять надежных домашних наставников, и многие ли семейства в состоянии их содержать? Притом, собственно, в видах политических домашнее воспитание без надзора со стороны правительства гораздо вреднее университетского, где направление преподавания всегда в его руках. Своевольство мыслей и порыв — замечательные крайности — находят свой источник не в высшем образовании, а в праздности ума и в буйных страстях. Английские университеты еще гораздо многочисленнее немецких, но на опыте от них нигде не было вреда, да и немецкие студенты шумят и шалят, только пока они студенты, становясь потом, большей частью, самыми скромными и порядочными людьми.
— Да и отчего, — спрашивали, — наконец, тысяча молодых людей будут в университете опаснее трехсот, если только в соразмерность с числом увеличатся средства надзора умственного, нравственного и дисциплинарного? Почему именно триста, а не двести или не четыреста и т. д.
Словом, эта мера была одной из самых непопулярных в царствование императора Николая, и последовавшее вскоре за тем изъятие для факультетов медицинского и богословского (для последнего в Дерите) не могло ослабить произведенного ею крайне неприятного впечатления.
Впоследствии я слышал от великой княгини Елены Павловны, что истинное побуждение к ограничению числа студентов заключалось не в политических событиях того времени, как все думали, а совсем в другом обстоятельстве. Государю было очень неприятно, что дворянство, по его замечанию, все более и более уклоняется от военной службы, так что в последние два года оказалось необходимым для наполнения сколько-нибудь офицерских вакансий выпустить из кадетских корпусов мальчиков, не окончивших курса. Вследствие того он надеялся, стеснив средства к поступлению в университеты, снова побудить через то молодых дворян идти в военную службу.
— По крайней мере, — сказала мне великая княгиня, — я слышала, что император произносил это при мне, и я вам повторяю, что он сказал в моем присутствии…
* * *
Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей[257], нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала — «Отечественные записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать бог знает что, и по проповедуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия.
Беспрерывно размышляя о том, чем можно было бы это ограничить и упрочить в виду судорожных движений Запада, я набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры. <..> Я решился отвезти мою записку к наследнику цесаревичу. Не застав его высочества, я зашел с ней к великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволен моей запиской и советовал непременно отослать к наследнику, не теряя времени, что я и исполнил на другой же день после получения известия о французской республике, т. е. 23 февраля, вечером.
<..>
27-го числа я получил от графа Орлова следующую официальную бумагу:
«По дошедшим до государя императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов его императорское величество на докладе моем по сему предмету собственноручно написать изволил: „Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. Министерства народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей программы. Комитету состоять под председательством генерал-адъютанта князя Меншикова, из действительного тайного советника Бутурлина, статс-секретаря Дегая. (Впоследствии к составу комитета присоединен был еще начальник штаба Корпуса жандармов генерал Дубельт.) Уведомить о сем кого следует и занятия комитета начать немедля“».
Занятия этого комитета продолжались с лишком месяц и сверх некоторого дополнения цензурных правил заключались во внушениях редакторам журналов и цензорам и проч. Но в заключение изо всего этого родилась у государя мысль учредить под непосредственным своим руководством всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры. С сей целью вместо прежнего временного комитета учрежден был 2 апреля постоянный — из члена Государственного совета Д. П. Бутурлина, статс-секретаря Дегая и меня — с обязанностью представлять все замечания и предположения свои непосредственно государю. Сначала надзор этого комитета предполагалось ограничить одними лишь периодическими изданиями; но потом он [был] распространен на все вообще произведения нашего книгопечатания. Призвав перед себя Бутурлина и меня, государь объявил, что поручает нам это дело по особому, как он выразился, безграничному своему доверию.
— Цензурные установления, — продолжал он, — остаются все как были; но вы будете — я; т. е. как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми.
Комитет этот, род нароста в нашей администрации, продолжал существовать под именем «Комитета 2 апреля» и с изменявшимся несколько раз личным составом во все остальное время царствования императора Николая. Учреждением его образовалась у нас двоякая цензура: предупредительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая все до печати, и взыскательная, или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекавшая, с утверждения и именем государя, к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видам правительства. Если в эпоху своего учреждения, когда Министерством народного просвещения управлял еще граф Уваров, цель и надобность особого тайного надзора оправдывались тем, что министр утратил прежнее к нему доверие государя, и если в начале своего существования комитет наш, по глубокому моему убеждению, принес большую и существенную пользу, то дальнейшее продолжение этого внешнего постороннего надзора, при преемниках Уварова, когда все постепенно вошло в законные пределы, сделалось уже совершенной аномалией и только парализовало действия и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитию и успехам отечественной письменности. Эти обстоятельства были удостоены высочайшего внимания ныне благополучно царствующего императора и вследствие того Комитет 2 апреля, по всеподданнейшему докладу моему, закрыт.
* * *
Среди революционного вихря, который после несколько спокойнейшего, как казалось, направления дел вдруг весной 1849-го с новой силой охватил Западную Европу, в Петербурге во второй половине апреля все были поражены разнесшеюся как молния вестью об открытом и у нас заговоре. К России, покорной, преданной, богобоязливой, царелюбивой России, тоже прикоснулась — страшно, больно и как-то оскорбительно, даже уничижительно было выговорить — гидра нелепых и преступных мечтаний чуждого нам мира.
Сокрушительное действие революций везде в течение года оставило по себе одни развалины и потоки крови, не внеся даже тени улучшения в общественный быт, и, несмотря ни на этот живой пример, ни на память событий 14 декабря 1825 года, нашедших так мало сочувствия в массах и такую быструю кару в законе, горсть дерзких злодеев и ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу действенную нацию к ужасам и моральному растлению Запада.
Уже с полгода секретные агенты графа Орлова, с одной стороны, и графа Перовского, с другой, следили за этой шайкой и наконец в ночь с 21 на 22 апреля захватили до 40 человек, обличенных в тайных замыслах. Они были немедленно заключены в крепость, и 24-го числа учреждена для исследования дела особая следственная комиссия. <..>
Сначала в сердце государево запала, по-видимому, мысль, что к числу заговорщиков кроме захваченных офицеров, молодых чиновников, литераторов и проч, может принадлежать, втайне, и кто-нибудь повыше. По крайней мере, того же 24-го числа, принимая двух членов Государственного совета, благодаривших за полученные ими награды, и говоря с ними исключительно об этом предмете, он сказал между прочим:
— Не знаю, ограничивается ли заговор теми одними, которые уже схвачены, или есть кроме них и другие, даже, может быть, кто и из наших. Следствие все это раскроет. Знаю только одно: что на полицию тут нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающий за деньги свою честь способен на всякое предательство. Это дело отцов семейств следить за внутренним порядком, тем более что это дело их касается и должно их интересовать столько же, сколько и меня.
И здесь, как при всяком подобном случае, мысль каждого русского прежде всего обращалась с молитвой благодарности к Небу за дарование России, особенно в тогдашних смутных обстоятельствах, такого монарха! Если собственное его сердце не могло не биться сильнее при испытаниях судьбы; если сам он являлся везде воплощенной за нас жертвой, атлетом, несшим на своих раменах[258] бремя забот о нашем счастье и о нашей славе; то взамен как были спокойны мы во всякую бурю с таким кормчим. В 1848 году никакие внешние грозы не могли оторвать его ни на минуту от текущих, даже от самых иногда мелочных, обязанностей его сана; точно так же и в 1849-м печальное открытие грозы внутренней ни на одно мгновение не остановило движения огромной машины, которую он вращал мощной своей рукой, не прервало обычных его занятий и даже развлечений; 24-го числа, в день учреждения следственной комиссии, он прохаживался по улицам как всегда совершенно один, а вечером посетил публичный маскарад в Большом театре; 25-го он смотрел рекрут и принимал доклады министров тоже как всегда.
Кроме следственной комиссии… учреждена была еще особая приготовительная комиссия… для разбора захваченных у обвиненных бумаг, которых оказалось чрезвычайно большое количество. Следственная комиссия открыла свои заседания 26 апреля в самой крепости. <..>
Результаты исследования вскоре обнаружили, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие. Всех замешанных было около 50 человек, и во главе их стоял 28-летний чиновник Министерства иностранных дел Петрашевский, сын отрешенного от должности петербургского штадт-физика и бывший воспитанник Царскосельского лицея, человек полоумный, уже давно признанный таким между своими товарищами, но, может быть, оттого именно и чрезвычайно дерзкий. Цель замысла была — изменить общественное наше устройство по образцу западных понятий, приготовив сперва к тому умы посредством распространения коммунистических и социальных сочинений, разных разглашений, речей и порицания всего существующего, предметов и лиц.
Всех участников комиссия разделила на три разряда: главных виновников, ближайших к ним и таких, которых можно бы совсем освободить. В целом списке, в противоположность заговору 1825 года, не встречалось ни одного значащего имени, ни одного лица с известностью в каком-нибудь роде (кроме только успевшего приобрести себе некоторую известность своими повестями отставного инженер-поручика Достоевского): учители, мелкие чиновники, молодые люди большею частью маловедомых фамилий.
Покушений или приготовления к бунту в настоящем с достоверностью открыто не было, и все представляло более вид безумия, нежели преступления. Впрочем, заговор имел свои разветвления и в Москве, и даже в Сибири, где скитался отставной подполковник Черносвитов, заподозренный в намерении возмутить Урал, а оттуда распространить мятеж и далее на восток. Действия комиссии продолжались почти пять месяцев, и окончательный доклад ее, подписанный 17 сентября, представлен был без всякого с ее стороны заключения, которого от нее и не требовалось. Члены называли это дело заговором идей, чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий: ибо, если можно обнаруживать факты, то как же уличать в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие?
Этим комическим преступникам государь не рассудил сделать чести, явленной злоумышленникам 1825 года, т. е. учредить для постановления приговора о них Верховный уголовный суд, а вместо того приказал составить нечто новое — суд смешанный: из трех генерал-адъютантов и трех сенаторов, под председательством генерал-адъютанта же, бывшего оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Приговор этой, как она была названа, военно-судной комиссии, поступил в генерал-аудиториат, который, руководствуясь полевым уголовным уложением, приговорил 21 подсудимого к смертной казни.
Все в Петербурге знали, что приговор генерал-аудиториата представлен был государю 19 декабря, и все с печальным, иные, вероятно, и с тревожным любопытством ожидали решения рокового вопроса. Дело не замедлилось. Государь сложил тяготевшее на великом его сердце бремя скорее даже, чем можно было предвидеть. Он не определил ни одной смертной казни и вместо того велел: прочитав подсудимым приговор и совершив над ними все обряды, предшествующие смертной казни, объявить, что его величество дарует им жизнь, и затем подвергнуть их разным другим наказаниям.
Уже 22 декабря появилась о сем, равно как и о всем ходе и обстоятельствах дела, статья в «Русском инвалиде», в форме, впрочем, не манифеста или указа, а простого объявления.
В тот же день приговор был приведен и в действительное исполнение, при многочисленном стечении народа, хотя помянутое объявление и не могло еще везде огласиться. В 8 часов утра преступников вывезли из крепости.
<..>
Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью, из Лазенок4, места своего пребывания, в Бельведер, где больной умирал… Во все это время у государя смертельно болела голова, и он, однако ж, не давал себе ни минуты покоя: ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своем, тщетно старался отнять… Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого*, велел ему стать на колени у изголовья.
— Вот, — сказал он, — где принадлежит тебе место.
* Генерал-майор Николай Матвеевич Толстой, состоявший при великом князе и не отходивший от него в предсмертную его болезнь. — Примеч. публ.
Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал:
— Не очень ли вы устали, мой милый?
Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя, после упомянутой выше вечерней панихиды, и приехал в Царское Село 31 августа. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачившей общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новою славою русское оружие5. <..>
Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему! Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству; конечно, по чистоте сердца, дел и намерений никто более его не был достоин великого имени христианина! При всем том известие о кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича умели разгадать высокие его чувства и чистоту души; у большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные, его придирки, наконец, разные странные поступки его при выступлении весною гвардейского корпуса в поход, которые, точно, можно было объяснить лишь уже развивавшимся в нем в то время болезненным раздражением.
Над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят, что в нем было хорошего. С Михаилом Павловичем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им — а сколь было таких, особенно между бедными офицерами, — и поставленные в возможность оценить его по справедливости молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы; добрые же дела покойного творились во мраке тайны.
Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим:
— Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и — говорил ее, и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду.
Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая.
* * *
Государь за домашними у себя обедами говорил обыкновенно по-русски, и только обращаясь к императрице или когда у других шел разговор с нею, переходил к французскому языку. Гости вообще не заводили новых материй без особенного вызова; разве только иногда с императрицею; но государь сам был очень разговорчив, и беседа редко прерывалась, кроме именно того обеда, о котором я теперь говорю и при котором грустное расположение духа государя (после свежей его потери) выражалось и в чертах его, и в отрывочности разговора. Перешептывания между соседями за такими обедами случались редко. Стол был вообще очень хорош, хотя не особенно изыскан; вина подавались после каждого блюда, а кофе не за столом, но уже после. Государь сидел всегда возле императрицы, занимавшей первое место, гости же размещались по чинам. После обеда государь обыкновенно становился у камина и подзывал к себе кого-нибудь из общества. Садились тут редко, кроме императрицы. Всё, и с обедом, продолжалось обыкновенно немногим более полутора часов.
* * *
В бытность мою еще государственным секретарем, осенью 1840 года я, по возвращении из заграничного отпуска, представлялся императору Николаю в Царском Селе. Во время этой аудиенции он заметил, между прочим, что состав Государственного совета очень одряхлел.
— Васильчиков, — продолжал он, — тоже все от меня оттягивается; но я настоятельно писал ему, чтобы он воротился (Васильчиков был тогда в отпуску в деревне). Мне решительно некем заместить его: князь Александр Николаевич (Голицын), при всех своих добрых намерениях, никогда не был способен к этой должности, а теперь еще более, чем когда-нибудь, опустился.
При исчислении членов совета, уехавших (на летнее время) и воротившихся, когда речь коснулась князя Любецкого, государь сказал:
— Этого я страшно боюсь; особенно теперь, в отсутствие Егора Францевича (Канкрина), он совсем нас загоняет!
Много также было говорено о подробностях и последствиях моей поездки, а от этого речь перешла к общему взгляду на Европу:
— Скучно, государь — сказал я, — за границей: меня измучила тоска по отчизне, и я воротился месяцем прежде срока отпуска.
— Это, — отвечал он, — обыкновенный результат того, когда выезжают за границу люди наших лет и наших понятий; посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то у нас оно выкупается другим словом: что наше несовершенство во многом лучше их совершенства. Вообще, если мы и можем поучиться у иностранцев чему-нибудь в жизни внешней, то, конечно, уж не во внутренней, — я разумею семью, дом, home, как говорят англичане, а тут неволей и потянет домой. Но молодежь может думать и смотреть на вещи иначе, увлекаясь наружностью и живя там более нараспашку. Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи?
— Чрезвычайно мало, государь, почти никого.
— Все еще слишком много. И чему им там учиться? Не говорю уже о Франции: этот край вне всяких правил, потому что там, по моему понятию, все еще продолжается революция 1789 года. Но посмотри и на Англию: в Лондоне выбирают теперь в лорд-мэры человека, не только оглашенного своим строптивым и беспокойным нравом, не только отъявленного врага всякого законного порядка, но и публично издевавшегося над всем, что должно быть священным в глазах порядочных людей, называвшего даже письменно свою королеву «восковой куклой». На Рейне я не был 18 лет и должен сказать по правде, что теперь нашел там перемену к лучшему; по крайней мере, место мнимолиберальных идей заступила у них осторожная выжидательность, но и это не от убеждения или чувства, а просто от страха, возбужденного в них примером. Они были ежедневными свидетелями тех бедствий, которые накликала на себя Франция под влиянием тамошнего безрассудного направления умов — и вовремя остановились. Остается Австрия; но об этой для меня задача даже то, как она может идти и как совсем еще не развалилась! Монарх безгласный; совет управления, в котором все члены от сердца друг друга ненавидят и готовы бы один другого разорвать, а во главе этого совета — эрцгерцог Людовик, человек, может быть, умный и знающий, но без всякого характера, без всякой воли — сущая баба. К тому же, если и нет в Австрии класса настоящих адвокатов, людей, по моему понятию, самых вредных и опасных, то есть сильная бюрократия, которая минирует государство и ставит умы в вечную борьбу с правительством.
Был также вопрос, много ли мне попадалось за границей поляков. Я отвечал, что из лиц примечательных видел только в Кракове, на улице, Хлопицкого.
— Да, — отвечал государь, — я знаю, что он живет там в большом уединении и одиночестве, — но более о нем не распространялся.

Речь императора Николая Павловича к депутатам санкт-петербургского дворянства

Господа! Внешние враги нам неопасны; все меры приняты и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к престолу и отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее как сегодня возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к престолу и отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому. Подайте между собою руку дружбы, как братья, как дети родного края, так, чтобы последняя рука дошла до меня и тогда, под моею главою, будьте уверены, что никакая сила земная нас не потревожит.
В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству, направляйте их мысли к добру и если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для общества и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними.
У нас существует класс людей весьма дурной, и на который я прошу вас обратить особенное внимание — это дворовые люди. Будучи взяты из крестьян, они отстали от них, не имея оседлости и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны как для общества, так и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными в отношениях с ними. Часто, за столом или в вечерней беседе, вы рассуждаете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, т. е. превратно. Кроме того, разговоры эти, невинные между людьми образованными, часто вселяют вашим людям такие мысли, о которых без того они не имели бы и понятия. Это очень вредно!
Переходя к быту крестьян, скажу вам, что необходимо обратить особенное внимание на их благосостояние. Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием. Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая и никто к ней прикасаться не может. Но я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона. Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против помещиков и вообще неблаговидные, но я принял меры и этого впредь не будет.
Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит. Если и в моих имениях вы усмотрите притеснения и беспорядки, то убедительно прошу вас, не жалея никого, немедленно мне о том доносить. Будем идти дружною стопою, будем действовать единодушно, и мы будем непобедимы.
Правило души моей — откровенность, я хочу, чтобы не только действия, но намерения и мысли мои были бы всем открыты и известны; а потому я прошу вас передать все мною сказанное всему с. — петербургскому дворянству, к составу которого я и жена моя принадлежим как здешние помещики, а кроме того, всем и каждому.

Финансы России XIX столетия
И. С. Блиох

«Высшая, господствовавшая у нас, политика того периода, как известно, была — гордость. Благосостоянием народа, финансовыми успехами внутри нельзя было похвалиться; зато ссылались на внешнее могущество России. Те публицисты, задачею которых было проводить в публику административные воззрения, могли указывать лишь на одно преимущество России пред Западом — на полное внутреннее спокойствие. Но и эта ссылка была не совсем верна, так как те же публицисты умалчивали, конечно, о целом ряде волнений среди крестьян, — волнений, проходивших чрез весь период и нередко требовавших вмешательства военной силы. За этим исключением спокойствие внутри действительно существовало, но это не было плодотворным спокойствием развития, работы, накопления в стране сбережений, а было лишь бесплодным, мертвящим спокойствием застоя.
Но за недостатком внутренних успехов услужливые публицисты того времени постоянно указывали на внешнее могущество России, на величие ее авторитета в совете европейских держав. И действительно, Австрия и Пруссия, казалось, вполне подчинялись России, а Франция во время Июльской монархии у нее заискивала; сама Англия, не отказавшаяся еще от системы недоверия и зависти к Франции, казалась связанною преданиями Священного союза и битв при Наварине[259], а впоследствии союз России, Англии, Австрии и Пруссии против Франции по поводу дела египетского паши1 обнаруживал, что Англия также как бы преклонялась пред политикою России.
Такова была наружная сила этой политики. Но была ли в ней сила внутренняя, именно то ясное сознание цели и уменье подчинять ей личные впечатления, без которых наружное, кажущееся величие не представляет ничего прочного и при первом серьезном шаге оказывается «миражом», обнаруживая полную неподготовленность, отсутствие союзов и быструю потерю авторитета?
Нет, этой внутренней силой тогдашняя русская политика не обладала, а затем и величие ее авторитета должно было исчезнуть, как только она намеревалась сделать решительный шаг к достижению своей главной цели. Этой целью, очевидно, было не только освобождение христианских народностей в Турции, но и расширение пределов России на юге. Цель эта, обнаружившаяся в 1828–1829 годах, продолжала быть главною мыслью правительства. Достаточно бросить беглый взгляд на приведенные нами финансовые факты и принять во внимание, что производительные расходы в государстве ограничивались, даже сокращались, а все податные и кредитные силы направлялись к постоянному увеличению сил военных — и нельзя не прийти к убеждению, что Россия с 1830-го по 1848 год непрерывно готовилась к войне.

История XIX века
[Э. Лависс, А. Рамбо]

<..> Николай, ободряемый робостью султана, счел нужным действовать смело и предпринять решительный шаг. Если бы ему удалось осуществить свой план, он сразу вернул бы себе то привилегированное положение, которое одно время было ему обеспечено договором в Ункяр-Искелеси[260], и действительно установил бы русский протекторат над Турцией; в случае же неудачи он получил бы столь давно ожидаемый предлог для объявления войны Турции. Но при этом Николай совершил ошибку, преждевременно раскрыв британскому правительству план, осуществление которого, как он полагал, было бы трудным без согласия и содействия Англии.
Во время одного бала, происходившего в Петербурге 9 января 1833 года, царь в разговоре с английским посланником сэром Гамильтоном Сеймуром высказал свое удовольствие по поводу дружественных отношений между русским и английским правительствами. «Когда мы действуем согласно, — сказал Николай, — я совершенно равнодушно отношусь к Западной Европе: то, что делают или думают другие, имеет мало значения». А через пять дней он пригласил к себе посланника и повел речь о турецком вопросе. Турция, по его словам, впала «в состояние такой дряхлости», что этот «больной человек» может внезапно умереть и «остаться на руках» у держав. Царь полагал, что было бы неблагоразумно «довести дело до такого сюрприза», не выработав заранее «какой-нибудь системы» и не установив «предварительного соглашения». «Я хочу поговорить с вами как с другом и джентльменом, — прибавил царь. — Если мне удастся столковаться с Англией по этому вопросу, остальное мне не важно: я решительно не интересуюсь мнением и действиями других». При этом он напомнил, что во время своей поездки в Лондон в 1844 году он уже пытался войти по этому поводу в предварительное соглашение с английским правительством.
Впрочем, Николай на этот раз не стал входить в подробности своего проекта; окончательно он раскрыл свои карты при третьей беседе, 21 февраля. По словам императора, он не унаследовал «тех мечтаний, которыми любила тешиться императрица Екатерина»; он не хочет «постоянной оккупации Константинополя русскими», но он не хочет также, чтобы Константинополь был занят англичанами, французами или какой-либо другой великой державой. Он не намерен допустить восстановления Византийской империи или территориального расширения Греции, способного превратить ее в «сильное государство». Еще меньше он потерпит раздел Турции на мелкие республики, которые «послужили бы готовым убежищем для революционеров». Дунайские княжества сохраняют свою независимость под покровительством России. «Аналогичное устройство получают Сербия и Болгария». «Что касается Египта, — продолжал Николай, — я прекрасно понимаю важное значение этой территории для Англии… Если в случае падения и раздела Оттоманской империи вы завладеете Египтом, я не стану делать против этого никаких возражений. То же самое я могу сказать относительно Крита; этот остров вам подходит, и я не вижу, почему бы он не мог войти в состав английских владений». Разговор закончился следующими словами: «Предложите вашему правительству высказать свое мнение по этому вопросу. Я прошу от него не обязательств или формальной конвенции, а свободного обмена мнениями и слова джентльмена. Между нами этого довольно».
Эти заявления вызвали в Лондоне живейшее волнение. Напрасно царь уверял, что «для него не имеет никакого смысла стремиться к дальнейшему расширению своей территории» и что расширение пределов его «и без того обширной» империи угрожало бы только опасностью; напрасно настаивал он, что желает только «продлить существование больного». Если некоторые министры, как Эбердин, делали вид, что придают весьма важное значение этому последнему заявлению, то другие, вместе с сэром Гамильтоном Сеймуром, полагали, что «государь, который с таким упорством настаивал на неминуемом падении соседнего государства, в душе твердо решил, что наступила пора не дожидаться его разложения, а ускорить его».
Миссия князя Меншикова в Константинополе. Не меньшее беспокойство вызывала поездка в Константинополь чрезвычайного посла, миссия которого была объяснена царем сэру Гамильтону Сеймуру в следующих неопределенных выражениях: «Вы видите, как я действую по отношению к султану. Этот господин нарушает свое слово и ведет себя со мною самым невозможным образом; однако я довольствуюсь тем, что отправляю в Константинополь посла, который должен потребовать удовлетворения». Но высокое положение лица, облеченного этой миссией, — бывшего морского министра и финляндского генерал-губернатора, адмирала князя Меншикова — заставило предполагать, что дело идет не о простой «демонстрации»; этого не думали и во Франции, где еще ничего не знали о тайных замыслах царя, но где с величайшим вниманием следили за всеми его ходами и за движениями русских войск на Пруте. Наполеон III и его министр Друэн де Люис были убеждены, что момент кризиса близок. И скоро поведение Меншикова в Константинополе подтвердило их опасения.
Прибыв 28 февраля в турецкую столицу, русский посол сразу повел себя вызывающим образом, отказавшись сделать традиционный визит министру иностранных дел Фуад-эфенди — «лживому» субъекту, с которым он не мог вступить ни в какие переговоры. Таким образом, он принудил турецкого министра выйти в отставку. Через пятнадцать дней Меншиков объявил о своей миссии; он открыто потребовал окончательного решения вопроса о «святых местах» — вопроса, в котором он мог опасаться противодействия только со стороны Франции. Затем под величайшим секретом и в форме ультиматума он потребовал, чтобы турецкое правительство подписало тайный договор, по которому России обеспечивался действительный протекторат над всем православным населением Турецкой империи. Если бы это предложение было принято, царь получил бы право непрерывно вмешиваться в турецкие дела. Зато он предлагал Турции оборонительный и наступательный союз, который должен был обеспечить султана от возможного нападения со стороны Франции. Меншиков требовал от турецкого правительства полного молчания, потому что если бы предложения России сделались известны, они должны были бы вызвать сопротивление и Франции, и Англии, и большинства остальных держав. Но английский посланник, лорд Стретфорд Радклифф, заставил Меншикова полностью раскрыть карты.
Решив будто бы помочь Меншикову в вопросе о «святых местах», английский посол, по соглашению с французским представителем, действовал так искусно, что 4 мая дело было улажено к полному удовлетворению всех трех заинтересованных сторон (султана, царя и императора), и Меншикову не оставалось иного исхода, как или удалиться, или публично высказать действительную цель своего посольства. Он избрал последний выход. 5 мая он потребовал от султана дать в пятидневный срок «ненарушимые гарантии на будущее время в форме торжественного обязательства, имеющего силу договора». 10 мая турецкие министры, поддерживаемые французским и английским послами, ответили, что султан «будет покровительствовать православной вере и уважать ее привилегии», но что он не может заключить с Россией никакого договора, способного «скомпрометировать основные принципы его независимости и верховной власти». 18 мая Меншиков заявил, что миссия его кончена. «Отказ Турции дать гарантии православной вере, — сказал он, — создает для императорского правительства необходимость отныне искать этих гарантий в собственной силе». 21 мая русский посол покинул Константинополь.
Разрыв царя с Турцией. Царь немедленно приказал своим войскам вступить в Дунайские княжества; он чувствовал — по его словам — на своей щеке следы пяти пальцев султана. Однако нота канцлера Нессельроде 31 мая объясняла, что движение русских войск не означает открытия военных действий; дело идет только о получении известных «материальных гарантий», чтобы склонить «султана к более справедливым чувствам» и добиться «моральной уверенности». Однако английское правительство решило, что наступил момент для принятия предохранительных мер, и 2 июня стоявший в Мальте английский флот присоединился к французской эскадре, которая с марта стояла у Саламина, а 13 июня пришла в Безику, у входа в Дарданелы. Посланникам обеих держав дано было разрешение призвать эскадры в Константинополь для защиты султана.
Военные действия начались почти на пять месяцев позднее. Турция не была готова, царь был приведен в замешательство неожиданным для него сближением Франции с Англией. Если Пальмерстон склонялся к активной политике, то руководящий министр, лорд Эбердин, стоял за мир; Наполеон, удовлетворенный изолированным положением Николая, не хотел рисковать, ускоряя события, и таким образом возбудить недоверие, которое он всегда чувствовал вокруг себя. Он предложил передать данный спор на разрешение пяти держав, подписавших договор 1841 года[261].
Австрийский император, которого связывало с царем воспоминание об услугах, оказанных ему русской армией при подавлении венгерской революции[262], но который в то же время боялся всякого нарушения равновесия на Востоке, охотно примкнул к этому проекту; казалось, что и царь на него соглашается. К концу июля собравшиеся в Вене посланники выработали примирительную ноту, которая удовлетворила царя, так как была составлена в весьма неопределенных выражениях, но которую отверг султан — именно потому, что он, наоборот, желал вполне определенных формулировок.
Пока велись эти переговоры, пробудился мусульманский фанатизм, раздраженный изданием в России манифеста, которым Николай призывал к крестовому походу против турок. Улемы[263] требовали, чтобы султан объявил царю войну или отрекся от престола; 25 сентября совет, состоявший из 163 лиц, предложил султану открыть военные действия; 8 октября Омер-паша обратился к князю Горчакову с требованием очистить в пятнадцатидневный срок княжества; 23 октября на Дунае начались военные действия.
Война. Англо-французское вмешательство. В тот же день английская и французская эскадры вошли в Босфор. Однако вооруженное вмешательство обеих западных держав окончательно определилось только после разгрома турок 30 ноября, когда двенадцать турецких кораблей, атакованных на Синопском рейде вице-адмиралом Нахимовым, были потоплены после трехчасового боя. Тогда соединенный англо-французский флот вошел в Черное море с приказом прекратить в нем плавание каких бы то ни было русских судов. «Мы сохраним Черное море в качестве залога до эвакуации княжеств и восстановления мира», — писал Друэн де Люис.
Дипломатические сношения были прерваны 4 февраля 1854 года. На личное письмо Наполеона III, предлагавшего заключение немедленного перемирия России с Турцией с одновременной эвакуацией княжеств и Черного моря, Николай ответил 8 февраля отказом, заявив, что «Россия сумеет в 1854 году показать себя такой же, какой она была в 1812 году». 27 февраля лондонский и парижский кабинеты потребовали удаления русских войск из Дунайских княжеств не позднее 30 апреля; 18 марта Нессельроде ответил, что император не считает нужным отвечать на это требование, а 27 марта во французском и английском парламентах официально было объявлено о начале войны.
Константинопольский и лондонский трактаты. Венский протокол. 12 марта Англия и Франция подписали в Константинополе союзный договор с Турцией. Обе державы обязались защищать ее оружием вплоть до заключения мира, гарантирующего независимость Оттоманской империи и права султана; с своей стороны, Порта брала на себя обязательство преобразовать учреждения империи в смысле обеспечения всем турецким подданным без различия религии полного равенства перед законом и судом, допуска ко всем должностям и равномерного распределения налогов.

Из воспоминаний баронессы М. П. Фредерикс

В настоящее время[264] часто говорят, что император Николай I показывался совсем другим, чем он был в действительности. Можно ли только это допустить?! Судящие так лишь доказывают, как они мало изучили его характер! Правдивее и откровеннее человека, каков был Николай Павлович, нет; уж конечно, в своей обыденной интимной жизни он не стал бы играть комедию. Напротив, он родился с этим изящным, если можно выразиться так, темпераментом нежности и доброты сердечной, а суровая сторона его характера образовалась только событиями его вступления на престол; он увидал тогда, что только строгостью может укротить нравы своих подданных, как я уже говорила выше, и, облекшись в этот суровый, строгий вид, он только доказал свою силу воли и твердость характера. Он всегда и во всем сохранял спокойное величие, оно никогда его не покидало, ни в обыкновенные минуты, ни в выдающиеся минуты жизни. Он может служить великим примером честности и благородства; оттого император Николай I мог смотреть прямо в глаза каждому.
При всем этом нельзя не сказать, чтобы быть вполне справедливой, что он был весьма вспыльчив, и если чем оставался недоволен или замечал какую-нибудь грязную неправду или какой дурной поступок, — его строгости не было границ; но все-таки, если прогневавший его мог оправдаться или даже просто сказать: «виноват, ваше величество», то он был сам счастлив и сейчас же смягчался.
Какой пример давал всем Николай Павлович своим глубоким почтением к жене и как он искренно любил и берег ее до последней минуты своей жизни! Известно, что он имел любовные связи на стороне — какой мужчина их не имеет, во-первых, а во-вторых, при царствующих особах нередко возникает интрига для удаления законной супруги; посредством докторов стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, надо ее беречь и т. п., и под этим предлогом приближают женщин, через которых постороннее влияние могло бы действовать. Но император Николай I не поддавался этой интриге и, несмотря ни на что, оставался верен нравственному влиянию своей ангельской супруги, с которой находился в самых нежных отношениях.
Хотя предмет его посторонней связи и жил во дворце, но никому и в голову не приходило обращать на это внимание; все это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно. Например, я, будучи уже не очень юной девушкой, живя во дворце под одним кровом, видясь почти каждый день с этой особой, долго не подозревала, что есть что-нибудь неправильное в жизни ее и государя; так он держал себя осторожно и почтительно перед женой, детьми и окружающими лицами. Бесспорно, это великое достоинство в таком человеке, как Николай Павлович. Что же касается той особы[265], то она и не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей фрейлин; она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто.
Конечно, были личности, которые, как и всегда в этих случаях, старались подслужиться к этой особе, но они мало выигрывали через нее. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения.
После кончины Николая Павловича эта особа тотчас же хотела удалиться из дворца, но воцарившийся Александр II, по соглашению со своей августейшей матерью, лично просил ее не оставлять дворца; но с этого дня она больше не дежурила, а только приходила читать вслух императрице Александре Федоровне, когда ее величество была совсем одна и отдыхала после обеда.
К себе самому император Николай I был в высшей степени строг, вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большею частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина и то, право, не знаю, когда это случалось, за ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил, но и не любил, чтобы и другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно — рано утром перед завтраком и занятиями и после обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, но если ему нездоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка, окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел свои покои в верхнем этаже Зимнего дворца; убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, туда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, над часами большой бюст графа Бенкендорфа. Тут стояли: вторая походная кровать государя, над ней небольшой образ и портрет великой княгини Ольги Николаевны; она на нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом, вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство; несколько простых стульев; мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым сафьяном, большое трюмо, около коего стояли его сабли, шпаги и ружье, на приделанных к рамке трюмо полочках стояли склянки духов, — он всегда употреблял Parfum de la Cour (придворные духи), — щетка и гребенка. Тут он одевался и работал… тут же он и скончался! <..>
По утрам и вечерам Николай Павлович всегда долго молился, стоя на коленях, на коврике, вышитом императрицей; когда этот коврик пришел в ветхость, то ее величество захотела его переменить, но так как она уже в то время часто болела, начинала плохо видеть, вышивать самой ей было трудно, то она мне поручила вышить этот коврик за нее. Это было за два или три года до кончины государя; этот коврик и до сих пор лежит свернутый в ногах кровати Николая Павловича.
А как велика была его вера! Он был искренно и истинно религиозен. Государь не часто ходил в церковь и не любил длинных служб, но когда присутствовал при богослужении, то был глубоко проникнут им. А когда он приобщался, боже мой, что это была за минута! Без слез нельзя было видеть глубокое чувство, которое его проникало всего в это время; стоило для себя лично смотреть на него, когда он принимал Святые Таинства, — так потрясала его глубокая, истинная вера!
Накануне, перед исповедью, после вечерни, государь обыкновенно выходил из внутренних комнат в залу, где все приближенные, говеющие с их величествами, были собраны. Государь подходил к каждому, целовал его и просил прощения. Но как он это делал?! серьезно, искренно, сердечно! Так и хотелось ему упасть в ноги и разрыдаться.
Когда их величества говели, то все службы, исключая обеден, конечно, совершались их духовником, протопресвитером Василием Борисовичем Баженовым, на половине ее величества, в малахитом зале, потому что император Николай Павлович никогда не входил в церковь из почтения к этому святому месту не одетый в мундир, а тут он присутствовал при службах по-домашнему, в сюртуке без эполет[266]. В Великий пост служба была всегда на первой и на последней неделях, если даже государь, императрица и семейство не говели (они обыкновенно говели на первой или на Страстной неделе), то все-таки не пропускали ни одной службы. А в другое время года государь бывал у обедни только по воскресеньям, большим праздникам и царским дням. Обедня не должна была продолжаться более часа времени. Перед обедней государь сам назначал пение, которое желал, чтобы исполняли. В молодости он сам часто пел, становясь на клиросе с певчими; у него был звучный баритон. Великие княжны тоже пели у обедни, а Александра Николаевна, покровительствовавшая маленьким певчим, имела их малиновый кафтан. Этот костюм хранится в придворной певческой капелле, в витрине, стоящей в концертном зале. Во дни восшествия на престол, 20 ноября, и коронации своей, 22 августа, их величества никогда не выходили к богослужению, проводя эти дни спокойно у себя. 14 декабря в течение всего царствования императора Николая I служился благодарственный молебен в память укрощения мятежа, а в конце молебна провозглашалась вечная память павшим во время мятежа 1825 года — их величества присутствовали всегда на этой в высшей степени трогательной службе в Малой церкви Зимнего дворца со всей своей свитой, и сверх того приглашались в этот день все, принимавшие участие в защите царя и престола. Конечно, мой отец всегда был зван на этот молебен.
Государь очень строго следил за стоянием своих детей в церкви; малолетние были все выровнены перед ним и не смели шевелиться, он во всем и во всех любил выдержку.
Самое мое светлое воспоминание детства, которое навсегда осталось запечатленным в моей памяти, это — когда я присутствовала на утренних завтраках членов царской семьи. Все они собирались каждый день к августейшей матери пить кофе. Что это была за картина, боже мой! Во-первых, три красавицы великие княжны — Мария, Ольга и Александра Николаевны, прелестные, полные обаяния, всякая в своем роде. Потом великие князья один лучше другого. Какая дружба между ними была! Какая радость видеться снова утром! Все были так веселы, так счастливы, окружали родителей с такою любовью, без малейшей натяжки. Тут император Николай Павлович был самый нежный отец семейства, веселый, шутливый, забывающий все серьезное, чтоб провести спокойный часок среди своей возлюбленной супруги, детей, а позже и внуков. Император Николай I отличался своей любовью и почтением к жене и был самый нежный отец. А какую любовь умел он внушать и своему семейству, и приближенным! Правда, он сохранял всегда и во всем свой внушительно-величественный вид, и когда заслышишь, например, его твердые приближающиеся шаги, сердце всегда забьется от какого-то невольного страха, но это чувство так перемешивалось с чувством счастья его увидать, что в тебе происходило что-то такое, что трудно выразить и ни с чем сравнить нельзя, а когда он милостиво посмотрит и улыбнется своим полным обаяния взглядом и улыбкой, притом скажет несколько слов, то, право, осчастливит надолго.
Накануне Рождества Христова, в сочельник после всенощной, у императрицы была всегда елка для ее августейших детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. Государь и царские дети имели каждый свой стол с елкой, убранной разными подарками, а когда кончалась раздача подарков самой императрицей, тогда входили в другую залу, где был приготовлен большой, длинный стол, украшенный разными фарфоровыми изящными вещами с Императорской Александровской мануфактуры. Тут разыгрывалась лотерея между всей свитой, государь обыкновенно выкрикивал карту, выигравший подходил к ее величеству и получал свой выигрыш-подарок из ее рук.
С тех пор, что я себя помню, с моих самых юных лет, я всегда присутствовала на этой елке и имела тоже свой стол, свою елку и свои подарки. Эти подарки состояли из разных вещей соответственно летам; в детстве мы получали игрушки, в юношестве — книги, платья, серебро; позже — брильянты и т. п. У меня еще до сих пор хранятся с одной из царских елок письменный стол со стулом к нему, на коем и сижу в эту минуту, сочинения Пушкина и Жуковского, серебро и разные другие вещи. Елку со всеми подарками мне потом привозили домой, и я долго потешалась и угощалась с нее.
Нас всегда собирали сперва во внутренние покои ее величества; там мы около закрытых дверей концертного зала или ротонды в Зимнем дворце, в которых обыкновенно происходила елка, боролись и толкались: все дети между собою, царские включительно, кто первый попадет в заветный зал. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и билось сердце радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись, и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный тысячью свечами зал. Императрица сама каждого подводила к назначенному столу и давала подарки. Можно себе представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту. Так все было мило, просто, сердечно, несмотря на то, что было в присутствии государя и императрицы, но они умели, как никто, своей добротой и лаской удалять всякую натянутость этикета.

Внешняя политика Николая I
С. С. Татищев

Измена Австрии произвела на императора Николая потрясающее впечатление. Ею были оскорблены самые священные его нравственные чувства. Трудно выразить словами горечь его размышлений, и следующее донесение австрийского посланника в Петербурге дает о них лишь слабое понятие, но правдивое и без прикрас. Описывая аудиенцию, данную ему государем в конце июля 1854 года, граф Эстергази признается, что прием, оказанный ему его величеством, был ледяной. Внушительно и строго заметил император, что враждебное положение, принятое относительно России императором Францом-Иосифом, оскорбляет его; к тому же оно ему и непонятно, ибо интересы России и Австрии на Востоке тождественны. По-видимому, рассуждал государь, австрийский император совершенно позабыл все то, что он сделал для него. Глубоко и больно огорчили его величество австрийские вооружения. Если суждено возгореться войне, то Бог будет судьею между обоими монархами. Эстергази прервал государя выражением надежды, что сообщенные ему канцлером новые инструкции, данные нашему посланнику в Вене, облегчат успешный исход переговоров о мире. Император Николай сделал вид, что не слышит речи своего собеседника, и продолжал взволнованным голосом: «Доверие, соединявшее доселе обоих монархов ко благу их государств, разрушено, искренние отношения между ними не могут долее продолжаться»[267].
Чувства, волновавшие душу императора Николая в последние месяцы его жизни, еще рельефнее проглядывают в переписке с одним из довереннейших его сподвижников, генерал-фельдмаршалом князем Варшавским. «Настало время, — писал он ему в начале июня, — готовиться бороться уже не с турками и их союзниками, но обратить все наши усилия против вероломной Австрии и горько покарать за бесстыдную неблагодарность»[268]. И в другом письме: «Меня всякий может обмануть раз. но зато после обмана я уже никогда не возвращаю утраченного доверия»[269]. Наконец, в письме к главнокомандующему южною армиею, князю М. Д. Горчакову, государь пророчески восклицал: «Бог накажет их (австрийцев) рано или поздно!»[270].
После высадки англо-французов в Крыму венский двор уже совершенно явно стал выказывать нам свою враждебность: занял своими войсками оставленные нами Дунайские княжества и принял угрожающее положение на самой нашей границе. Окончательный разрыв с Австриею представлялся государю неизбежным. Он писал князю М. Д. Горчакову: «Признаюсь тебе, что я не верю вовсе, чтобы австрийцы остались зрителями готовящегося, и почти уверен qu'ils nous donnent le coup de pied de Гапе; случай им слишком на то благоприятен. Жаль, что придется им отдавать славную Подолию без боя. Два казачьи полка, как паутина вдоль границы, скоро исчезнут. Позади же кирасиры, и формирующиеся кавалерские резервы надо будет спасти за Днепр при первом появлении неприятеля, дабы даром не пропали одни. Все это тяжко выговорить, но оно так. Еще слава Богу, что Киев можно будет сейчас усиленно занять от резервной дивизии 6-го корпуса, но и та только что еще сформировывается… Горчаков[271] из Вены пишет, что там дерзость возростает, и Буоль явно ищет только как бы нас вывести из терпения и сложить причину разрыва на нас, чтоб тем увлечь Германию вступиться за Австрию»[272].
Мыль о предстоящем вторжении австрийцев в наши пределы неотступно тревожила, можно даже сказать, терзала государя до самой его кончины. По собственному его выражению, «он ожидал всего дурного от австрийского правительства» по той причине, «что император совершенно покорился Буолю, а сей последний дышит ненавистью к России и совершенно передался на сторону союзников»[273]. Государь хотя и знал, что большинство австрийских генералов несочувственно относится к войне с нами, но не обманывал себя относительно степени их влияния на направление политики венского двора. В одном из писем его читаем по этому поводу: «Воротились Гесс и Кельнер[274] и при явке к императору, не запинаясь, ему высказали всю правду на счет его политики, положения и духа армии и всей империи, доказывая, что политика эта ведет государство к гибели, и умоляли его переменить намерения и помириться с нами. Сначала он каждого выслушал, но потом рассердился и запретил им вперед сметь вмешиваться в политику, которую вести он одному себе предоставляет»[275].
Как наместник Царства Польского, так и посланник наш при австрийском дворе, были убеждены в близости разрыва с Австриек), и один только военный агент наш в Вене, граф Стакельберг, выражал мнение, что нам нечего опасаться нападения австрийцев ранее весны. «Но, быть может, что и он ошибается, — заметил государь, — и что вопреки чести и здравого рассудка Австрия на нас ринется даже без объявления войны. Надо на все быть готовым»[276].
Принимая деятельные меры для отражения ожидаемого нападения австрийцев, император Николай сдался, однако, на убеждения графа Нессельроде, решился на уступки требованиям венского двора и принял предложенные им «четыре условия» за основание переговоров о мире. Последствия этой уступки не отвечали нашим надеждам. «Вот что было в Вене, — писал государь главнокомандующему южною армиею, — 1(13) числа[277] Горчаков был еще в надежде, что дело пошло на лад, что согласие наше на принятие четырех пунктов, удовлетворив желаниям Австрии, расположило ее не связываться теснее с Франциею и Англиею, но воспользоваться нашим согласием, чтобы приступить прямо к переговорам о примирении; вышло противное. Лишь только в Вене получено согласие короля прусского на гарантию неприкосновенности войск австрийских в княжествах, как император, по совету Буоля, без ведома короля прусского поспешил заключить новый договор с Францией и Англией, затем будто, чтоб связать их не выходить из условий 4 пунктов и дал о том знать Горчакову. Этот потребовал аудиенции у императора, которую третьего дня и получил. Два часа с ним откровенно о всем толковал и доносит, что император его слушал благосклонно и просил не посылать курьера до нового свидания, утверждая, что никогда в его намерение не входило нас атаковать, но что новый договор будто заключил только в намерении связать этим западные державы и более ничего от нас не требовать. Я же сему поверю, когда последствия докажут». Предчувствие не обмануло государя. То же письмо кончается припиской: «Сейчас по телеграфу пришли еще две депеши, с которых копии посылаю. Видишь, что вряд ли что хорошее предвидеть можно; на австрийцев же никак положиться нельзя: одно бесстыдное коварство»[278].
Объяснение этого нового поворота к худшему находим в другом письме государя к тому же лицу: «Спешу тебя известить, по обещанию моему, любезный Горчаков, о содержании донесений из Вены, сюда вчера вечером дошедших. Разговор Горчакова с императором не имел никаких хороших последствий, и его вновь не призывали. Между тем, содержание заключенного трактата постановляет срок, по истечении которого будто он обращается в оборонительный и наступательный. Неизвестно точно, месяц ли или два на то положены. Но есть подозрение, что существует другой, уже тайный договор, по которому Австрия еще более поработилась Франции и Англии, и будто уже в нем просто условлено отнять у нас Польшу. Одним словом, надо нам готовиться на худшее, ибо я ничуть не сомневаюсь, что весьма скоро и король прусский, волей или неволей, пристанет к нашим врагам. При подобном положении дел вопрос уже в том, где большая опасность и куда усилия обороны нашей должны преимущественно обращены быть? Думаю — Петербург, Москва, или тут, в центре России, и Крым с Николаевым. Прочее второстепенной важности, в сравнении… Вот наше положение, самое тяжкое, во всей наготе своей; нечего его скрывать от себя»[279].
Между тем, занимавшие княжества австрийцы не препятствовали турецкой армии направляться к нашей бессарабской границе, так что с минуты на минуту можно было ожидать столкновения на Пруте между нами и турками. Случайность эта крайне озабочивала государя, как явствует из следующих слов письма его к Паскевичу: «Будет ли Горчаков атакован Омер-пашей, не угадаешь, но, кажется, австрийцам это не нравится. Я велел им объявить, что ежели мы атакованы будем, то против воли будем преследовать; ежели с австрийцами встретимся, велел остановиться, отдать им честь и продолжать преследовать, докуда нам надо. Будут они стрелять по нас, тогда и мы отвечать будем, а прочее в руках Божиих. Они уверяют, что всячески сего избегать желают. Посмотрим»[280].
Недоверчиво относился император Николай и к имевшим открыться в Вене под руководством графа Буоля мирным совещаниям. «Жду, что будет на совещаниях в Вене, — признавался он «отцу-командиру», — но ничего хорошего не ожидаю, а еще менее от Австрии, которой коварство превзошло все, что адская иезуитская школа когда-либо изобретала. Но Господь их горько за это накажет. Будем ждать нашей поры»[281].
Однако в первые дни 1855 года из Вены пришла неожиданная весть. Император Франц-Иосиф поручил князю А. М. Горчакову передать государю, «что теперь и повода не осталось к столкновению Австрии с нами и что он счастлив, ежели прежние дружеские сношения его с императором Николаем восстановятся»[282]. Но окончательное разочарование не замедлило высказаться в следующих строках письма государя к князю М. Д. Горчакову: «Вероятие хорошего оборота дел с Австрией, всегда мне сомнительное, с каждым днем делается слабее, коварство яснее, личина исчезает, и потому все, что в моих намерениях основывалось на надежде безопасности, с сей стороны не состоялось и возвращает нас к прежнему тяжелому положению. Доверие мое к лучшему исходу дел должно было в особенности утратиться с той поры, когда теперь же Австрия усиленно требует всеобщего вооружения Германии. Против кого же, ежели не против нас? Пруссия от сего решительно отказывается, и ее пример увлек уже часть Германии последовать ей; но это не остановит, вероятно, прочих пристать к Австрии, и император[283] требует, чтоб его признали главнокомандующим всеми силами»[284].
Так писал император Николай за месяц до своей кончины. Роль Австрии в восточных замешательствах он определял двумя словами: «коварство и обман»[285]. Ему ясно было, что она была истинною причиною всех наших неудач, что ее политике обязаны были главным образом союзники своими успехами в Крыму. Необходимость охранять нашу западную границу лишала нас возможности сосредоточить под Севастополем достаточные силы для отпора англо-французскому вторжению. Геройски обороняемый Севастополь должен был пасть, потому что Австрия изменила долгу благодарности и чести, — тягостное сознание, отравившее последние дни государя. Но духом он не падал. «Буди воля Божия! — восклицал он в письме к князю М. Д. Горчакову, — буду нести крест мой до истощения сил»[286].
Сил не хватило. 18 февраля (2 марта) 1855 года не стало императора Николая.

Воспоминания
Д. А. Милютин

Неожиданное путешествие (сентябрь[287] 1853&nbsp;года)
Не суждено было мне докончить лето 1853 года в своем уединенном местопребывании на берегу Финского залива. Тогдашние политические усложнения по восточному вопросу, от которых я был так далек, вдруг оторвали меня от спокойной дачной жизни. Вызванный внезапно управляющим Военным министерством, я получил от него приказание ознакомиться с производившейся в то время в министерстве перепиской касательно военных приготовлений с тем, чтобы исполнять личные поручения князя Василия) Андреевича) Долгорукова по этому предмету.
Таким образом я должен был покинуть дачу и семью, поселиться одиноко в Петербурге и проводить большую часть дня в канцелярии Военного министерства или в департаменте Генерального штаба за чтением дел, а по временам являться к князю Долгорукову. Только изредка, преимущественно по воскресным и праздничным дням, удавалось на несколько часов отрываться от канцелярской работы и навещать семью.
В то время, как известно, войска наши (4-го и 5-го корпуса) под начальством генерал-адъютанта князя Мих (аила) Дмитриевича) Горчакова уже вступили в Дунайские Княжества[288]; но война еще не была объявлена и надеялись избежать ее. На занятие княжеств смотрели как на материальный залог для побуждения Порты к исполнению требований петербургского двора, справедливость которых признавалась дотоле и другими большими державами. Императором нашим было положительно заявлено, что лишь только Порта уступит этим требованиям, немедленно же княжества будут очищены нашими войсками. По этому поводу велись деятельные переговоры между кабинетами; Вена была центром этой дипломатической работы, результатом которой была знаменитая Венская нота 20 июля (1 августа)[289]. В этом дипломатическом акте от имени трех больших держав: Англии, Франции и Австрии (Пруссия устранилась от участия) предлагались условия, на которых признавалось возможным уладить возникшее между Россией и Турцией несогласие. Предложение это было принято петербургским двором; император Николай, искренне желая устранить войну, подавался на всякие уступки, совместные с достоинством России. Но Порта, подстрекаемая великобританским послом Страт-фортом-Редклифом, отъявленным нашим врагом, не подчинилась коллективному предложению западных держав и предъявила свои условия, на которые со стороны России уже не было возможности согласиться.
В таком положении стояли политические дела в то время, когда я был впервые привлечен к участию в работах Военного министерства. Из пересмотренной мною переписки видно было, что несмотря на все желание и надежды нашего государя покончить мирным путем столкновение с Портой, уже с самого начала года принимались некоторые предварительные меры на случай могущего произойти разрыва. В собственноручных записках своих император излагал смелые планы экспедиций морских для понуждения Порты подчиниться его требованиям. Первоначально предполагался десант (13-й и 14-й пехотных дивизий) на берега Босфора и занятие самого Константинополя; потом, вследствие полученных от морского министра (начальника Главного морского штаба е[го] и[мператорского] в[еличества]) князя Меншикова замечаний, означенное предположение ограничено десантом в Варне и Бургасе. Император Николай, лично руководивший военными делами и входивший во все подробности военной администрации, часто излагал свои мысли и приказания в обширных собственноручных записках, обыкновенно писанных карандашом, очень мелким, неразборчивым почерком, иногда на нескольких почтовых листах большого формата. В этих записках он не ограничивался указанием главной мысли, а входил во все подробности исполнения, перечисляя части войск, все частные распоряжения по снабжению и довольствию их, доходя до самых мелочей. Упомянутые записки государя о замышлявшихся военных мерах против Турции были препровождаемы на заключение фельдмаршала князя Варшавского, к военной опытности которого император питал безграничное доверие. Паскевич отозвался сочувственно о смелых планах государя и высказал свои собственные мнения, которые, однако же, трудно было признать сообразными с действительным положением дел. Как в записках императора, так и в соображениях фельдмаршала выказывалось чрезмерное пренебрежение к военным силам Турции; все предполагавшиеся предприятия обусловливались полным бессилием ее. Вместе с тем устранялась всякая возможность деятельного вмешательства западных держав, а со стороны Австрии даже допускалась возможность дружественного содействия понудительными против Турции военными мерами.
В собственноручной записке государя в апреле месяце явилась мысль о занятии княжеств Дунайских, для чего считалось достаточным употребить один 4-й пехотный корпус; но все еще не оставлялась мысль о десантах и даже о движении к Константинополю, хотя уже допускалась возможность вступления флотов Англии и Франции в Черное море. В то время, когда русский чрезвычайный посол князь Меншиков находился еще в Константинополе, в начале мая, повелено было привести 4-й и 5-й корпуса на военное положение. Только в июне, когда начало явно выказываться сомнительное отношение парижского и лондонского кабинетов и двуличный образ действий венского, оставлены были замыслы отдаленных морских предприятий и положено ограничиться вступлением 4-го армейского корпуса и части 5-го в Дунайские княжества.
Одна из дивизий 5-го корпуса, 13-я, расположенная в Крыму, с самого начала возникших недоразумений предназначалась к перевозке морем на Кавказ. Еще в феврале повелено было князю Воронцову принять оборонительные меры в Закавказье; а так как, по донесению кавказского наместника, из всех войск Кавказского корпуса можно было стянуть к турецкой границе едва 7/4 батальонов, то и решено было подкрепить войска на Кавказе 13-й пехотной дивизией и вместе с тем усилить крейсировавшую вдоль кавказского берега эскадру. Князю Меншикову, возвратившемуся тогда из Константинополя в Одессу, предписано было приступить к распоряжениям по морской части для перевозки означенной дивизии в Сухум.
Но вслед за тем, когда дипломатические переговоры в Вене, казалось, приняли благоприятный оборот и возродилась надежда на мирное улажение недоразумений с Нортон, возникла новая мысль: в случае мирного исхода дела приготовленную уже к перевозке морем 13-ю дивизию временно употребить на черноморской береговой линии для нанесения решительного удара вождю горцев Магомет-Амину и для приведения в исполнение давнишнего предположения о твердом занятии треугольного пространства между низовьями Кубани и морским берегом до предположенной передовой линии вдоль речки Адагума.
Вот эти именно предположения, вероятно, и подали князю Долгорукову первую мысль привлечь меня к работе в Военном министерстве. За неимением в то время лица, коротко знакомого с кавказскими делами (в прежнее время специалистом по этой части был Н. И. Вольф), вспомнили обо мне и вырвали меня из того замкнутого, скромного круга учебной и ученой деятельности, в котором я прожил восемь лет и который считал уже окончательно своим призванием. Приходилось возвратиться, хотя, по-видимому, и временно, к прежнему роду деятельности — военноадминистративной, канцелярской, и первой встречей на этом пути были опять дела кавказские.
О Кавказе я ничего не упоминал в своих воспоминаниях за все время, протекшее с моего выезда оттуда; но по своей привязанности к этому краю и по своей обязанности постоянно освежать в курсе военной статистики статьи о Кавказе, я не переставал следить за ходом тамошних дел. А перемен произошло немало в течение восьми лет! Личный состав местной администрации совершенно изменился со вступлением князя М. С. Воронцова в должность наместника и главнокомандующего. С 1847 года, по увольнении генерала Гурко от звания помощника главнокомандующего и наместника, назначен был начальником гражданского управления и председателем совета главного управления Закавказского края генерал-лейтенант князь Вас(илий) Осип(ович) Бебутов.
Один слух об ожидаемом разрыве привел в брожение все горское население. В особенности тревожно было положение черноморской береговой линии, и начальствующий ею адмирал Серебряков уже в мае 1853 года доносил, что жалкие наши прибрежные форты не в состоянии будут удержаться даже против одного неприятельского фрегата.
Намерение государя употребить 13-ю пехотную дивизию для решительных действий в 1-м отделении черноморской береговой линии первоначально обрадовало кавказское начальство; но когда заявлена была положительная высочайшая воля, чтобы означенная дивизия в ту же осень непременно возвратилась в свое постоянное расположение, то князь Воронцов усомнился в возможности достигнуть в столь короткое время каких-либо серьезных целей. Противного мнения был князь Меншиков, которому государь и предполагал вверить главное начальство экспедиции, предназначая в начальники штаба его адмирала Серебрякова. Предположение это было выражено в высочайшей резолюции на доклад военного министра 13 августа. Еще в это время государь не оставлял намерения своего предпринять означенную экспедицию, «ежели турецкое дело будет кончено не позже 1 сентября».
Таким образом, в то время, когда я был привлечен к занятиям лично при военном министре, первой моей работой были распоряжения о перевозке морем 13-й пехотной дивизии, снаряжении ее и дальнейшем употреблении в том или другом предположении: на черноморской ли береговой линии или в Закавказье, в случае разрыва с Турцией. По сложности вопроса и по краткости времени приходилось вести деятельную переписку с князем Воронцовым, князем Меншиковым, командиром 5-го корпуса генералом Лидерсом, командовавшим войсками на Дунае князем Горчаковым и в то же время давать указания подлежащим департаментам министерства по части артиллерийской, инженерной, провиантской и проч.
Однако ж надежда государя уладить дело с Турцией не сбывалась. Как уже сказано выше, Порта не приняла коллективного предложения трех держав и предъявила новые требования, на которые согласиться нам было невозможно. Получались донесения о деятельных военных приготовлениях в Турции, о сборах турецких войск на кавказской границе, о намерении турок оказать поддержку горцам восточного черноморского берега и т. д. По всему было видно, что война неизбежна; а потому 27 августа последовало высочайшее повеление приготовить все к немедленной, по первому приказанию, перевозке 13-й пехотной дивизии, в полном составе и с обозами, в Сухум, откуда дивизия должна была следовать пешим порядком на турецкую границу. Само собой разумеется, что прежняя мысль об экспедиции на черноморской береговой линии была уже оставлена. Все распоряжения по перевозке войск были возложены на князя Меншикова и генерала Лидерса; дальнейшее же направление высаженных войск и необходимые для того административные меры были предоставлены кавказскому начальству.
Казалось тогда, что западным кабинетам после изъявленного императором Николаем согласия на коллективное их предложение (в Венской ноте 20 июля / 1 августа) и отказа со стороны Порты предстояло если и не принять понудительных мер против последней, то по крайней мере уклониться от дальнейшего оказания ей поддержки. Но вышло иначе: означенные три кабинета признали предложенные Портой условия лишь маловажными изменениями против коллективного предложения больших держав и решили склонить петербургский кабинет к принятию этих перемен; но когда со стороны императора Николая последовал отказ, и в то же время по какому-то странному нарушению дипломатической тайны разглашены были самые соображения нашего Министерства иностранных дел[290], в глазах которого предложенные Портой перемены далеко не казались маловажными, — то парижский и лондонский кабинеты объявили, что ввиду высказанного Россией взгляда на положение дела они уже не могут поддерживать в Константинополе прежние свои предложения. Означенные нескромные разглашения сделались предметом злобной полемики в печати и возбудили еще более враждебное нам настроение общественного мнения в Европе.
Тот же канцелярский промах встревожил и венский двор. Колебание его ввиду настойчивых усилий западных морских держав привлечь не только Австрию, но и Пруссию к враждебной России коалиции побудило императора Николая предпринять поездку за границу…

Воззвание, написанное собственноручно императором Николаем

Единоверным братьям нашим в областях Турции.
По воле Государя Императора Российского, вступил я с победоносным и христолюбивым воинством Его в обитаемый вами край не как враг, не для завоеваний, но с крестом в руках, с святым знамением Богоугодной цели, для которой подвизаемся.
Сия единственная цель Благоверного и Всемилостивейшего Государя моего есть защита Христовой Церкви, защита вас, православных ее сынов, поруганных неистовыми врагами. Не раз лилась уже за вас Русская кровь и, с благословением Божьим, лилась не даром. Ею орошены права, приобретенные теми из вас, которые менее других стеснены в своем быте. Настало время и прочим христианам стяжать те же права не на словах, а на деле.
Итак, да познает каждый из вас, что иной цели Россия не имеет, как оградить святость Церкви, общей нашей Матери, и неприкосновенность вашего существования от произвола и притеснений.
Братья во Христе, воскресшем в искупление человеков! Соединимся в общем подвиге за Веру и ваши права! Дело наше свято! Да поможет нам Бог!

Собственноручно написанный и исправленный императором Николаем манифест 11 апреля 1854 г

С самого начала несогласий Наших с Турецким Правительством, Мы торжественно возвестили любезным Нашим верноподданным, что единое чувство справедливости побуждает Нас восстановить нарушенные права православных Христиан, подвластных Порте Оттоманской. Мы не искали и не ищем завоеваний, ни преобладательного в Турции влияния сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России.
Тогда же встретили Мы сперва недоверчивость, а вскоре и тайное противоборство Французского и Английского правительств, стремившихся превратным толкованием намерений Наших ввести Порту в заблуждение. Наконец, сбросив ныне всякую личину, Англия и Франция объявили, что несогласие наше с Турцией есть дело в глазах их второстепенное, но что общая их цель — обессилить Россию, отторгнуть у нее часть ее областей и низвести Отечество Наше с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышнею Десницею.
Православной ли России опасаться сих угроз! Готовая сокрушить дерзость врагов, уклонится ли она от Священной цели, Промыслом Всемогущим ей предназначенной?
Нет!! Россия не забыла Бога! Она ополчилась не за мирские выгоды; она сражается за Веру Христианскую и защиту единоверных своих братий, терзаемых неистовыми врагами.
Да познает же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский народ.
За Веру и Христианство подвизаемся! С нами Бог, никто же на ны[291]!

Собственноручная записка императора николая I о войне с Турцией

Разослана в начале ноября 1853 года
Кампания 1854 года может открыться при разных условиях; она быть может:
1) оборонительною против одних турок в Европе и наступательною в Азии;
2) оборонительною против турок в союзе с Франциею и Англией) и наступательною в Азии;
3) наступательною и в Европе и Азии против одних турок, и
4) наконец, наступательною и в Европе и Азии, несмотря на союз турок с Франциею и Англиею.
Неуверенность или сомнение, что предпримут Англия и Франция при открытии кампании, требует с нашей стороны таких соображений, которые бы, обеспечив собственные наши границы от неприятельских предприятий, давали, однако, нам возможность наносить наибольший вред Турции, не тратя без необходимости русской крови.
Итак, следует меры наши разделить на два отдела:
1) обеспечение собственных границ:
2) действия против врагов наступательно.
Нападения на наши границы сухопутно предвидеть нельзя; ожидать можно только морских действий или высадок.
В Балтике требуются особые соображения, и потому здесь об этом говорить не стану.
В Черном море нападения на границы наши могут быть на Одессу, на Крым или на береговые форты по берегу Кавказа.
Из трех случаев последний самый для нас невыгодный, и ежели флоты французский и английский войдут в Черное море, вряд ли возможно будет продолжать занимать берег, разве Анапу, Новороссийск, Геленджик, Сухум-Кале; прочие форты, вероятно, надо будет покинуть, сколько бы ни желательно было избегнуть сей необходимости.
Атака на Крым равномерно возможна только при содействии французов и англичан, и появление их войск в Царьграде потребует уже предохранительных мер против подобного покушения.
Атака на Одессу из трех случаев наименее опасна, ибо кроме цели бомбардировки беззащитного города, других последствий иметь не может, не представляя удобств к высадке, ежели вблизи отряд некоторой силы.
Переправа через Дунай вблизи Измаила или Рени также невероятна по трудности самой переправы и во всяком случае удобно может быть отбита.
Итак, кажется, на первый случай сим ответствовал.
Приступаю ко второму.
Оставаясь при принятом уже плане оборонительной войны в Европе. 2 назначенных корпусов с 8 казачьими полками достаточно, чтоб не только оборонять Молдавию и Большую Валахию, но и Малую Валахию; а как турки уже заняли переправу у Кала-фата, то нужно будет сперва изгнать их оттуда и остановиться до обстоятельств, о которых ниже упомяну.
В то же время, ежели Господь благословит оружие наше, желательно, чтобы Кавказский корпус наступал и овладел Карсом, Баязетом и Ардаганом, что исполниться должно в течение зимы или ранней весны.
Ежели перемены не будет в упорстве турок в течение сего времени, тогда наступит второй период действий, и уже тогда мы приступим к переправе через Дунай (примерно в марте 1854 года).
Начав с сильной демонстрации у Сатунова войсками, в Бессарабии расположенными, и в то же время в виду переправы у Гирсова войсками 3-го корпуса, настоящую переправу исполним выше Видина 4-м корпусом. Есть надежда, что предприятие сие удасться может, и вслед за тем надо будет обложить и приступить к осаде Видина.
Расположение сербов к нам даст мне надежду, что наше появление в сем крае их побудит приняться за оружие и стать рядом с нами, чем можно действия наши облегчить.
Как бы турецкая армия сильна не была, но попытки наши с начала кампании к переправе на двух точках должны держать их в недоумении, в чем именно состоит настоящее намерение наше. и не даст им вовремя собрать все главные их силы на верховья Дуная. Но ежели они не вдались в обман и стянули главные свои силы к Видину, тогда наши фальшивые атаки обратятся в настоящие, и войска у Сатунова и Гирсова овладеют переправами и занять должны край до Троянова вала, блокируя Исакчу, Тульчу и Кюстенджи, ежели крепости сии восстановлены и того потребуют.
Полагая, что обе сии переправы будут исполнены 15-ю и 9-ю дивизиями, будет за Дунаем здесь 34 батальона и, вероятно, одна кавалерийская дивизия с 2 казачьими полками.
В то же время останутся в окрестностях Бухареста 7-я и 8-я дивизии с одною кавалерийскою бригадою и 2 казачьими полками для защиты края до дальнейшего развития обстоятельств.
Сим кончается 2-й период действий.
Третий период будет осада Видина, действия против турецкой армии, ежели она пойдет на помощь Видину, или против войск в Бабадагской области. У Видина надо идти к ним навстречу и стараться их разбить, напустив сербов им в левый фланг и тыл. У Троянова вала, ежели не сильны, разбить их; ежели очень сильны, отступить к Гирсову, и тогда, вероятно, уже у Видина не будут они сильны, и осада беспрепятственно произведется.
Вероятно, за сербами поднимутся и болгары, и тем положение турок еще более затруднится.
Взятием Видина (вероятно, в августе) кончится третий период.
Во все эти три периода на флоте может лежать обязанность не только способствовать защите берегов наших, но наносить возможный вред туркам, препятствуя свободному сообщению с их портами; все это возможно будет лишь тогда, когда английского и французского флотов в Черном море не будет, по крайней мере в превосходных силах.
Эскадре на абхазских берегах в особенности следует усугубить надзор за недопуском турецких судов из Батума и Анатолии.
Флотилия на Дунае состоять должна в распоряжении князя Горчакова; ее содействие будет весьма полезно как для воспрепятствования переправам турок от Гирсова вниз по Дунаю, так и для способствования переправ наших войск и прикрытия мостов, когда действия наши дойдут до сей эпохи.
Ежели потеря Видина, Карса, Баязета и Ардагана не поколеблет упорства турок, тогда наступит четвертый период.
Полагаю, что ему предшествовать должно воззвание к единоплеменным и единоверным народам к восстанию объявлением, что мы идем вперед для избавления их от турецкого ига. Вероятно, сие последует чрез год, т. е. в ноябре 1854 года, в ту эпоху года, где уже военным действиям в тех краях природа препятствует.
Разрешенное формирование волонтерных рот будет тогда служить основанием или корнем новых ополчений в Сербии и Булгарии, на что употребится зима.
Следует здесь решить: как армии нашей зимовать?
Полагаю, что 4-й корпус, занимая Видии, может расположиться вокруг его по сербским селениям или частию в Малой Валахии. Войска в Большой Валахии останутся в ней. Те же, которые переправились чрез Дунай у Сатунова и Гирсова, могут занять собственно Бабадаг и окрестности и мостовое укрепление в Гирсове.
В этом положении проведем зиму с 1854 на 1855 год.
В Азии желательно завладеть Кабулетом и Батумом, не подаваясь далее вперед, но делая частые набеги, дабы держать турок в тревоге, и предоставляя персиянам вести наступательную войну для их пользы.
Начало 1855 года укажет нам, какую надежду возлагать можем на собственные способы христианского населения Турции, и останутся ли и тогда Англия и Франция нам враждебны. Мы не иначе должны двинуться вперед, как ежели народное восстание на независимость примет самый обширный и общий размер; без сего общего содействия нам не следует трогаться вперед; борьба должна быть между христианами и турками; мы же как бы оставаться в резерве.
Быть может, что для развлечения турецких сил приступить можно будет к осаде Силистрии, но мудрено сие теперь же предугадать.

Предсмертное письмо императора Николая – князю М. Д. Горчакову

С.-Петербург, 2 февраля 1855 г.
Сегодня в обед получил твое письмо, любезный Горчаков, от 27 января. Отправив еще 12 батальонов к кн[язю] Меншикову, ты вновь доказал, что ничего не щадишь для общей пользы. Это значительное усиление весьма кстати пополнит часть 6-го корпуса в самую решительную минуту, которой весьма скоро должно ожидать. Еще более кстати оно будет, ежели сбудется повещенный десант двух новых французских дивизий под командою Пелисье у Евпатории в соединении с турками и сардинцев с англичанами у Феодосии. Так у Меншикова ничего лишнего не будет. Как бы желательно было, чтоб нашлась возможность отбиться под Севастополем до прихода сих новых частей! Но не вижу к сему никакой вероятности. Думаю, с тобою, что прибытие кадров 10-й и 12-й дивизий в Николаев и Херсон, где они весьма скоро должны укомплектоваться, будет там с ними и с моряками довольно войск для местной защиты. Согласен с тобою, что в случае неудачи в Крыму, ближе всего будет поручить оборону Николаева кн[язю] Меншикову с остатком его армии. Дай Бог, чтоб до сего не дошло.
Изложенное в записке твоей общее предположение твоих действий совершенно правильно и теперь ты знаешь уже вероятно, что 3-й резервный корпус уже выступает 15 февраля, и кроме малой задержки в Киеве для приема людей на проведение батальонов в 800 человек, будет безостановочно следовать на назначенное ему место в Браилов. Сосредоточение остальной всей армии вокруг Кишинева нахожу совершенно правильным, лишь бы потом переправы на Днестре нам не изменили. Казачий полк в Ровно считай своим, тот, что в Луцке, — у князя Варшавского. Сегодня вечером по телеграфу узнали, что Джон Россель послан вторым полномочным в Вену и едет чрез Париж и Берлин и будто Решид-паша тоже туда назначается. Итак, кажется, будут переговоры; но толку не ожидаю, разве турки со скуки от своих теперешних покровителей не обратятся к нам, убедясь, что их мнимые враги им более добра хотят, чем друзья.
После многих споров мы с кн[язем] Варшавским покончили наконец; и вот копия с последней моей записки ему. Он хотел, чтоб я согласился: ему оставаться у Новогеоргиевска с двумя корпусами, гвардию [он] хотел поставить в Вильне, а Ридигера с двумя дивизиями отослать в Бобруйск. Не мудрено было доказать ему всю несообразность подобного расположения войск. Теперь эта мысль миновалась. Ежели дела склонятся к разрыву, я намерен отправиться сам к армии, вероятно в Брест; думаю, что присутствие мое может там быть не бесполезно.
Новых начертаний тебе нечего давать. Главное условлено; ход дел укажет, что изменить нужно будет.
Надеюсь, что к маю у нас за Киевом будут готовы новые 24 батальона 4-го корпуса. Увидим позднее, куда нужнее их придвинуть будет. Наконец, подвижное ополчение к концу мая может получить уже свое первоначальное образование и придвинуться по прилагаемому расписанию. Вот все, чем мы располагать можем.
Прощай, душевно обнимаю. Навсегда твой, искренно доброжелательный Николай.

Приложение к письму от 2 февраля 1855 г.
Собственноручная записка императора Николая о предстоящих военных действиях от 1 февраля 1855 г.
для князя Варшавского
Необходимость защитить на огромных расстояниях важные точки государства принудила нас ограничиться не только выбором весьма немногих мест, но и уделить для сего ту только часть сил, которою располагать можем.
Нет сомнения, что центр сухопутной нашей границы, прикрывая путь в сердце России, требовал особенного внимания; по сей причине в состав армии, в царстве расположенной, назначены отборнейшие войска: гренадеры и за ними гвардия, дабы качеством войск возместить несколько недостаток числительности. Таким образом обязанность прикрывать центр государства лежит на 8 пехотных и 4 кавалерийских дивизиях, кроме соответствующего числа казаков. Армия сия расположена на правом берегу Вислы,
на которой мы имеем 3 крепости, на левом фланге находится еще одна, а в тылу другая, Брест, чрез которую пролегает главный путь во внутрь северной части государства. Болота и дефиле Припяти отделяют от южной части, совершенно открытой до Днестра, вторжению неприятеля, угрожающего нам из Галиции. Оборона южной части империи, ближе к Черному морю, возлежит на обязанности южной армии. Пространство между расположением ее по обеим берегам Днестра до мест, занимаемых центральною армиею, весьма велико и, как выше сказано, ничем не прикрыто.
По всем вероятиям, в случае войны с Австриею первым предметом неприятеля будет вторгнуться в сей промежуток, дабы пресечь всякое сообщение между нашими двумя армиями и воспользоваться огромными способами богатого края, который мы оставим ему без сопротивления.
Ожидая врага за Вепржем, мы полагать можем, что неприятель принужден будет необходимо оставить против нас не менее 150 000. Можно предвидеть, что войдя в Польшу, часть его сил пойдет левым берегом Вислы, чтобы угрожать Варшаве и наблюдать за переправами там у Ивангорода и Новогеоргиевска; остальная же часть стараться будет обходить на левый фланг, чрез Волынь.
Сосредоточив главные наши силы за Вепржем, мы, вероятно, можем дать сражение. В случае успеха с нашей стороны мы пойдем вперед. В случае неудачи нашей мы подойдем к Бресту-Литовскому.
Движением этим мы принудим неприятеля избрать одно из двух: 1) или следовать за нами туда же, чтоб нас вытеснить из Польши, или 2) он будет только за нами наблюдать и обратит все свои усилия овладеть Варшавой, дабы утвердиться в царстве и приступить к образованию восстания.
Придя в Брест, мы должны расположиться за оным на Бобруйском шоссе и здесь оправиться и пополнить снаряды и пр.
Здесь можем мы выждать безопасно, на что решится неприятель. Не могу думать, чтоб он отважился перейти Буг, чтоб нас атаковать под стенами крепости, ибо столь дерзкое предприятие могло бы дорого ему стоить, и неудача — повлечь изгнание его из царства с опасностью иметь нас в своем фланге и быть прижату к Висле ранее, чем достигнет своей границы.
Но ежели неприятель, остановясь, обратится к Варшаве, мы можем быстро перейти в наступление прямо по шоссе, или опять угрожать флангу и тылу его, по направлению к Ивангороду.
Из сего, кажется мне, ясно вывесть можно, что во всяком случае Брест для нас единственный и важнейший пункт сбора. Отсюда мы можем со всем удобством действовать, как укажут обстоятельства.
Прямой путь во внутрь России нам остается свободным, и потому все, что оттуда мы получать должны: продовольствие, снаряды и даже резервы, могут достигать до армии вполне свободно.
Полагать, что неприятель мог решиться, отбросив нас за Брест, обходить наш правый фланг с целью прижать нас к болотам Припяти и не допустить до Бобруйска — было бы возможно только тогда, ежели б Пруссия тоже обратилась против нас. Но доколь сего не будет, подобное предприятие австрийцев было б для нас даже выгодно, ибо следовало бы только дать сему движению исполниться марша на два или три, и тогда вдруг выступить из-под Бреста на Варшаву; чем бы вся часть австрийцев, обратившаяся в обход нашего правого фланга, и была [бы] отрезана от своих главных сил и вероятно приперта к Нареву, лишась возможности восстановить свое сообщение с своей армией, разве огромным кругом, и то сомнительно.
Все, что доселе я старался выразить, говорю я в предположении войны с одними австрийцами, при неучастии Пруссии.
Ежели б осуществилось, что кроме австрийцев явилась бы действительно на границах наших и французская армия, нет сомнения, что оборот дел был бы для нас тяжелее, ибо с этим появлением сопряжено было бы, полагать надо, восстание края, там везде, где не будет присутствия наших сил. Но столь же верно можно ожидать, что будут восстания в Галиции, а еще более в Познани. Ежели и предположить, что Австрия обещаниями иных возмездий приведена будет к согласию не препятствовать такому движению в своих владениях, то столь же утвердительно можно отвергнуть, чтоб Пруссия допустила сие в Познани. Потому одно опасение подобного заставит Пруссию, может быть и не хотя, всеми силами противиться появлению французов у границ ее владений; таким образом она будет действовать почти за одно с нами, хотя и не сознательно. Последствие же будет одинаково, т. е. тогда оборонительное положение Пруссии для собственных выгод должно удержать прибывшие французские силы, обратиться против одних нас. Этим опять несколько уравновешиваются условия, под которыми произойдут военные действия.
С этим, однако, свяжется другое соображение, т. е. появление значительных французских сил в Германии, кроме находящихся уже и еще назначающихся на Восток — [это] делает важное покушение в Балтике на наши берега менее вероятным или по крайней мере нельзя его ожидать в такой силе, как предполагалось. Тогда и мы будем в возможности обратить часть наших сил от прибрежья к центру нашего расположения, что до сего убеждения было бы крайне опасно разрешить.
Итак, остаюсь при мнении, что наш первоначальный план не требует изменения, ибо он согласен с теперешним положением дел, представляя наименее невыгод и обещая во многих случаях неоспоримые условия успеха.
Во главе их ставлю соединение сил, а не разъединение, тогда особенно, когда мы должны ограничиться крайне умеренною чис-лительностью того, что покуда собрать можем.
Прочее Бог устроит.

Дневники
А. Ф. Тютчева

19 февраля
17 февраля я по своему обыкновению к 9 часам утра спустилась к цесаревне, чтобы присутствовать на сеансе пассивной гимнастики, которой она ежедневно занималась с Derond. Я ее застала очень озабоченной — император неделю как болен гриппом, не представлявшим вначале никаких серьезных симптомов; но, чувствуя себя уже нездоровым, он вопреки совету доктора Мандта настоял на том, чтобы поехать в манеж произвести смотр полку, отъезжавшему на войну, и проститься с ним. Мандт сказал ему: «Ваше величество, мой долг предупредить вас, что вы очень сильно рискуете, подвергая себя холоду в том состоянии, в каком находятся ваши легкие». «Дорогой Мандт, — возразил государь, — вы исполнили ваш долг, предупредив меня, а я исполню свой и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас».
Он отправился в манеж и, вернувшись оттуда, слег. До сих пор болезнь государя держали в тайне. До 17-го даже петербургское общество ничего о ней не знало, а во дворце ею были мало обеспокоены, считая лишь легким нездоровьем. Поэтому беспокойство великой княгини удивило меня. Она мне сказала, что уже накануне Мандт объявил положение императора серьезным. В эту минуту вошел цесаревич и сказал великой княгине, что доктор Каррель сильно встревожен, Мандт же, наоборот, не допускает непосредственной опасности. «Тем не менее, — добавил великий князь, — нужно будет позаботиться об опубликовании бюллетеней, чтобы публика была осведомлена о положении…»
В ту минуту, когда я пишу эти строки, с тех пор прошло только два дня, но мне кажется, что за эти два дня рухнул мир — столько важных и страшных событий произошло за этот короткий срок. 17-го, вернувшись с обеда у моих родителей, я пошла переодеться к вечеру у цесаревны; но пробило 10 часов, никто меня не позвал, и я спустилась в дежурную комнату, чтобы узнать, в чем дело. Камеристка сказала мне, что состояние здоровья императора, по-видимому, ухудшилось, что цесаревна, вернувшись от него, удалилась в свой кабинет и что великая княгиня Мария Николаевна, которая проводит ночь при отце, каждый час присылает бюллетени о здоровье императора.
Я отправилась к Александре Долгорукой. M[ademois]elles Фредерикс и Гудович, только что вернувшиеся от императрицы, сказали нам, что они издали слышали, как Мандт говорил о поднимающейся подагре, о воспалении в легком. Эти дамы были чрезвычайно встревожены и умоляли нас пойти к цесаревне, чтобы получить точные сведения. Никто ничего не знал, а может быть, никто не смел высказывать вслух своих мыслей или своих опасений по поводу происходящего. Видны были только смущенные и объятые ужасом лица. Александра и я вторично спустились в дежурную комнату, где нам сказали, что цесаревну только что вызвали к императору. Мы решили дождаться возвращения в спальне и в томительном ожидании провели целый час; эта большая комната, еле освещенная свечою (flambeau[292]), стоявшей на камине, и лампадкой, теплившейся перед образами, имела мрачный вид. Нам пришли сказать, что цесаревна вернулась с великой княгиней Александрой Иосифовной, которая должна была провести ночь во дворце, чтобы быть поблизости на случай каких-либо событий. Вошел цесаревич со смертельно бледным и изменившимся лицом. Он пожал нам руку, сказал: «дела плохи», — и быстро удалился. Убедившись, что ничего больше мы не узнаем, мы поднялись наверх. Мария Фредерикс получила более подробные сведения в дежурной комнате императрицы. Подагра поднималась, паралич легких был неминуем. Императрица робко предложила императору причаститься. Он ответил, что причастится, когда ему будет лучше и он в состоянии будет принять Святые Тайны стоя. Императрица не решилась настаивать, чтобы не встревожить его. Она стала читать возле него «Отче наш» и когда она произнесла слова: «Да будет воля твоя», он горячо сказал: «Всегда, всегда».
Ночь уже была поздняя, но тревога не давала нам спать. С несколькими фрейлинами я пошла в дворцовую церковь, слабо освещенную немногими свечами, горевшими перед иконостасом. Но душа моя была объята ужасом, и сердце не могло молиться, хотя уста и произносили привычные слова…
Вернувшись к себе, я нашла записку от графини Антонины Блудовой, писавшей цесаревне от имени своего отца о необходимости немедленно распорядиться служить во всех церквах молебны, чтобы народ был оповещен об опасности, угрожающей жизни императора.
Я понесла эту записку цесаревне. Мне сказали, что она только что легла. Тогда я попросила передать записку цесаревичу, который находился при императоре. Поднявшись к себе, я, не раздеваясь, прилегла на кровать и слегка задремала, но сильный шум шагов по коридору вскоре разбудил меня. Вся дрожа, я вышла из комнаты и встретила Екатерину Тизенгаузен, которая куда-то бежала с другой фрейлиной императрицы. Они мне сказали, что к императору только что позвали Баженова (духовника императорской фамилии). С ними вместе я спустилась вниз.
Было часа два или три ночи, но во дворце никто уже не спал. В коридорах, на лестницах — всюду встречались лица испуганные, встревоженные, расстроенные, люди куда-то бежали, куда-то бросались, не зная в сущности, куда и зачем. Шепотом передавали друг другу страшную весть, старались заглушить шум своих шагов, и эта безмолвная тревога в мрачной полутьме дворца, слабо освещенного немногими стенными лампами, еще усиливала впечатление испытываемого ужаса.
Умирающий император лежал в своем маленьком кабинете в нижнем этаже дворца. Большой вестибюль со сводами рядом с его комнатами был полон придворными: статс-дамы и фрейлины, высокие чины двора, министры, генералы, адъютанты ходили взад и вперед или стояли группами, безмолвные и убитые, словно тени, движущиеся в полумраке этого обширного помещения. Среди томительной тишины слышно было только завывание ветра, который порывами врывался в огромный дворцовый двор. Казалось, что сама природа присоединяется к чувствам ужаса и страха, вызываемым в наших душах страшной и великой тайной смерти, совершающейся над тем человеком, сильным и мощным, который в течение более четверти века был в глазах нашей великой страны олицетворением могущества и жизни. Неужели исчезнет эта величавая фигура, которая как в отвлеченном, так и в реальном смысле была самым полным, самым ярким воплощением самодержавной власти со всем ее обаянием и всеми ее недостатками. И дыхание смерти пронесется над ней столь же равнодушно, как над былинкой в поле, превратит ее в прах и смешает с землей! За всю мою жизнь мне не приходилось видеть смерти, и она впервые предстала предо мной внезапная, неожиданная, во всем своем неумолимом противоречии с полнотой жизни; это приводило меня в такой ужас, воспоминание о котором никогда не изгладится из моей души. Ежеминутно из комнаты умирающего нам сообщали новые подробности. Несколько лиц из самых близких к императрице, чаще всего Мария Фредерикс, ходили взад и вперед из вестибюля в дежурную комнату, где находились врачи и дежурные и через которую беспрестанно проходили члены императорской семьи. От них мы были осведомлены с часа на час о том, что происходило.
Император после исповеди громким и твердым голосом произнес молитву перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую» и т. д. и причастился с величайшим благоговением. По его желанию вся императорская семья собралась вокруг его кровати. Великие княгини всю ночь провели, не раздеваясь, в Зимнем дворце; они отдыхали в ту минуту, когда их позвали. Камеристка цесаревны говорила мне, что никогда еще она не видела ее такой взволнованной и потрясенной. Император благословил всех своих детей и внуков и говорил отдельно с каждым из них, несмотря на свою слабость. Благословляя цесаревну, он продолжительным взглядом, казалось, особенно поручил ей императрицу, как будто более всего он полагался на ее любовь и на ее заботу. Благословив всех, он сказал, обращаясь ко всем вместе: «Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни: оставайтесь дружны».
Вся семья теснилась у его изголовья, но он сказал:
«Теперь мне нужно остаться одному, чтобы подготовиться к последней минуте. Я вас позову, когда наступит время».
Семья удалилась в соседнюю комнату. При умирающем императоре остались только императрица, цесаревич и Мандт. Император настоятельно просил императрицу отдохнуть, хотя бы ненадолго. Она сказала ему:
— Оставь меня подле себя; я бы хотела уйти с тобою вместе. Как радостно было бы вместе умереть!
— Не греши, — ответил император, — ты должна сохранить себя ради детей, отныне ты будешь для них центром. Пойди, соберись с силами, я тебя позову, когда придет время.
Императрица прилегла на кушетке в соседней комнате. Часов в пять приехала великая княгиня Елена Павловна, которую вызвали из Михайловского дворца. Умирающий привычным движением провел рукой по ее лицу и сказал шутливым тоном, который с ней часто принимал: «Bonjour, madame Michel»[293].
Страдания усиливались, но ясность и сознание духа ни на минуту не покидали умирающего. Он позвал к своему изголовью князя Орлова, графа Адлерберга и князя Василия Долгорукова, чтобы проститься с ними, велел позвать несколько гренадеров и поручил им передать его прощальный привет их товарищам. Цесаревичу он поручил проститься за него с гвардией, со всей армией и особенно с геройскими защитниками Севастополя. «Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня». В пять часов он сам продиктовал депешу в Москву, в которой сообщал, что умирает, и прощался со своей старой столицей. В стране не знали даже, что он болен. Он велел еще телеграфировать в Варшаву и послать депешу к прусскому королю, в которой он просил его всегда помнить завещание своего отца и никогда не изменять союзу с Россией. Несколько часов спустя после смерти императора Николая император Александр II получил от прусского короля депешу в следующих словах: «Я никогда не забуду завета твоего покойного отца».
Эти подробности я имею от цесаревны.
Император приказал собрать в залах дворца все гвардейские полки с тем, чтобы присяга могла быть принесена немедленно после его последнего вздоха. Он велел также позвать madame Рорбек, любимую камер-фрау императрицы, которая удивительно хорошо ухаживала за ней во время ее последней болезни в Гатчине. Император с горячностью благодарил ее за ее преданность императрице, просил ее продолжать заботиться о ней и прибавил: «Передайте еще мой привет моему милому Петергофу».
Длинная ночь уже приходила к концу, когда приехал курьер из Севастополя — Меншиков-сын. Об этом еще доложили императору, который сказал: «Эти вещи меня уже не касаются. Пусть он передаст депеши моему сыну». В то время как мы шаг за шагом следили за драмой этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле появилась несчастная Нелидова. Трудно передать выражение ужаса и глубокого отчаяния, отразившихся в ее растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор. Проходя, она задела меня, схватила за руку и судорожно потрясла. «Une belle nuit, m[ademoise]lle Tutcheff, une belle nuit»[294], — сказала она хриплым голосом. Видно было, что она не сознает своих слов, что безумие отчаяния овладело ее бедной головой. Только теперь, при виде ее, я поняла смысл неопределенных слухов, ходивших во дворце по поводу отношений, существовавших между императором и этой красивой женщиной, — отношений, которые особенно для нас, молодых девушек, были прикрыты с внешней стороны самыми строгими приличиями и полной тайной. В глазах человеческой, если не Божеской, морали эти отношения находили себе некоторое оправдание, с одной стороны, в состоянии здоровья императрицы, с другой — в глубоком, бескорыстном и искреннем чувстве Нелидовой к императору. Никогда она не пользовалась своим положением ради честолюбия или тщеславия, и скромностью своего поведения она умела затушевать милость, из которой другая создала бы себе печальную славу. Императрица с той ангельской добротой, которая является отличительной чертой ее характера, вспомнила в эту минуту про бедное женское сердце, страдавшее если не так законно, то не менее жестоко, чем она, и с той изумительной чуткостью, которой она отличается, сказала императору: «Некоторые из наших старых друзей хотели бы проститься с тобой: Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен и Варенька Нелидова». Император понял и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты ей скажешь, что я прошу ее меня простить, что я за нее молился и прошу ее молиться за меня». Само собой разумеется, я все эти подробности узнала позднее, но из уст, гарантирующих их достоверность.
Ночь кончалась. Бледный свет петербургского зимнего утра понемногу проникал в вестибюль, в котором мы находились. Приток народа и волнение все возрастали около комнаты, где император в тяжелых страданиях, но в полной ясности ума боролся с надвигавшейся на него смертью. Наступил паралич легких, и по мере того как он усиливался, дыхание становилось более стесненным и более хриплым. Император спросил Мандта: «Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка?». Затем он прибавил: «Если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать». В 8 часов пришел Баженов и стал читать отходную. Император со вниманием слушал и все время крестился. Когда Баженов благословил его, осенив крестом, он сказал: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». Он сделал знак Баженову тем же крестом благословить императрицу и цесаревича. До самого последнего вздоха он был озабочен тем, чтобы выказать им свою нежность. После причастия он сказал: «Господи, прими меня с миром» — и, указывая на императрицу, сказал Баженову: «Поручаю ее вам» и ей самой: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того мгновения, когда я увидел тебя в первый раз и до этой последней минуты». Во время агонии он держал еще в своих руках руки супруги и сына и уже не будучи в состоянии говорить, прощался с ними взглядом. Императрица держалась с изумительным спокойствием и стойкостью до той минуты, когда собственными руками закрыла ему глаза. В десять часов нам сказали, что император потерял способность речи. До тех пор он говорил голосом твердым и громким и с полной ясностью ума.
Я была в комнате графини Барановой, окна которой выходят на улицу. Утренний туман рассеялся. Под ослепительным солнцем сверкал снег и иней на деревьях Адмиралтейского бульвара. Проехали несколько мужиков, равнодушно лежа в своих розвальнях. Жизнь текла обычным порядком, беззаботно и бессознательно в двух шагах от комнаты, где умирал император! Контраст так поразил меня, что я поспешила уйти в церковь, где шла прежде освященная обедня, так как была пятница. В последний раз я слышала, как провозгласили имя императора среди живых. Еще молились о его здравии.
Что касается меня, я не знаю, было ли молитвой то, что во мне происходило. Всякое человеческое чувство было как бы уничтожено во мне перед лицом великой тайны смерти, совершавшейся на моих глазах в обстановке такой величавой и потрясающей. Мне бы казалось кощунством даже в глубине своей души молиться о выздоровлении императора или о продлении его дней. Рядом с этим смертным одром Бог, вечность представлялись мне единственной подлинной действительностью, смерть — переходом к этой великой реальности, а земная жизнь — сновидением или призраком, не достойным ни наших молитв, ни сожалений.
Император скончался, по-видимому, в ту минуту, когда завершалась обедня. Выйдя из церкви, я вернулась в вестибюль, где уже толпился народ. Генерал-адъютант Огарёв вышел из комнат императора и сказал: «Все кончено». Наступила жуткая тишина, прерываемая глухими рыданиями. Двери из императорских покоев распахнулись, и нам сказали, что мы можем подойти к покойному и проститься с ним. Толпа бросилась в комнату умершего императора. Это был антресоль нижнего этажа, довольно низкий, очень просто обставленный, который император предпочитал занимать в последние годы своей жизни во избежание высоких лестниц, так как его парадные покои были на самом верху, над покоями императрицы. Император лежал поперек комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати. Руки были скрещены на груди, лицо обвязано белой повязкой. В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его лица, которые за последнее время так сильно изменились благодаря страданиям, подтачивавшим императора и преждевременно сокрушавшим его, — в эту минуту его лицо было красоты поистине сверхъестественной. Черты казались высеченными из белого мрамора, тем не менее сохранился еще остаток жизни в очертаниях рта, глаз и лба, в том неземном выражении покоя и завершенности, которое, казалось, говорило: «я знаю, я вижу, я обладаю», — в том выражении, которое бывает только у покойников и которое дает нам понять, что они уже далеки от нас и что им открылась полнота истины. Я видела смерть вблизи первый раз, но она не устрашила меня; наоборот, я почувствовала к ней тяготение. Я поцеловала руки императора, еще теплые и влажные, и не ушла, а встала около стены у изголовья и оставалась тут, пока проходила толпа, прощаясь с покойником. Я долго, долго смотрела на него, не сводя глаз, словно прикованная тайной, которую излучало это красивое и спокойное лицо, и с грустью оторвалась от этого созерцания.
Я добавлю здесь еще некоторые подробности о последних минутах императора, которые передала мне великая княгиня. Незадолго перед концом императору вернулась речь, которая, казалось, совершенно покинула его, и одна из его последних фраз, обращенных к наследнику, была: «Держи все — держи все». Эти слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко.
Вся императорская семья стояла на коленях вокруг кровати. Император сделал цесаревичу знак поднять цесаревну, зная, что ей вредно стоять на коленях. Таким образом, даже в эти последние минуты его сердце было полно той нежной заботливости, которую он всегда проявлял по отношению к своим. Предсмертное хрипение становилось все сильнее, дыхание с минуту на минуту делалось все труднее и прерывистее. Наконец, по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено! При виде этой смерти, стойкой, благоговейной, можно было думать, что император давно предвидел ее и к ней готовился. Отнюдь нет. До часа ночи того дня, когда он скончался, он не сознавал опасности и так же, как и все окружающие, смотрел на свою болезнь как на преходящее нездоровье. Вот еще некоторые подробности (имею их от графини Блудовой, которая сама слышала их от Мандта).
Вечером 17-го графиня пошла к Юлии Федоровне Барановой, чтобы от нее узнать о состоянии здоровья государя. В это время уже начинали говорить об опасности его положения и о том, что следовало бы ему причаститься. Графиня Блудова написала Мандту, напоминая ему, что он дал слово государю предупредить его и предложить причаститься, как только он заметит, что жизни его грозит опасность. Так было условлено между императором и его врачом уже много лет назад. Графиня Блудова это знала. В час ночи она сама отнесла записку к двери Мандта, который только что на минуту прилег отдохнуть, но в 2 часа должен был вернуться к августейшему больному. Он потом рассказал графине Блудовой, что, войдя к императору, он сказал:
— Ваше величество, я только что встретил своего старого друга, и он меня просил повергнуть к стопам вашего величества его почтительнейшую просьбу.
— Кто это? — спросил император.
— Баженов, — ответил врач.
— Ваш друг? — спросил государь. — С каких пор?
— Со смерти великой княжны Александры, — сказал Мандт, думая этими словами направить мысли государя к смерти. Но император молчал.
— Не желаете ли вы, ваше величество, чтобы Баженов пришел помолиться с вами?
Император не отвечал. Мандт приложил стетоскоп к его груди и стал выслушивать.
— Плохо, ваше величество, — сказал врач.
— В чем же дело, — спросил государь, — образовывается новая каверна?
— Хуже, ваше величество.
— Что же?
— Начинается паралич.
При этих словах государь вдруг выпрямился, уставил на Мандта взгляд властный и проницательный и сказал твердым голосом:
— Так это смерть?
Мандт рассказывает, что несколько мгновений он не мог произнести ни слова, потом сказал:
— Ваше величество, вы имеете перед собой только несколько часов.
Император откинул назад голову, повернулся к стене и, казалось, глубоко сосредоточился. После чего сказал:
— Пусть позовут Баженова.
Когда вошел наследник:
— Я велел позвать Баженова, — сказал он, — но, главное, не испугайте императрицу.
И когда через несколько минут появилась императрица:
— А она все-таки пришла, — сказал государь.
Большинство этих подробностей я узнала от самой цесаревны, от цесаревны, которая с сегодняшнего утра уже императрица. Хотя она больна и очень удручена, она сегодня разрешила мне войти к ней. Из комнаты, в которой умер государь, я прямо прошла к маленькой великой княжне Марии, которой теперь полтора года. Она как будто понимает, что произошло что-то важное, и усиленной ласковостью хочет утешить тех, кто плачет кругом нее. Мать обещала поручить мне воспитание этого дорогого ребенка, и главным образом ради нее я записываю все подробности этой кончины, которые когда-нибудь будут для нее очень ценны…
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[М. М. Мандт]

Между 11–12 часами блаженной памяти император отложил приобщение Св. Тайн до того времени, когда будет в состоянии встать с постели. Из этого видно, что сам он не думал, чтоб его жизни угрожала неминуемая опасность, а врач усматривал пока еще слабые признаки такой опасности в нижней части легкого, впрочем, еще не теряя в этом часу ночи всякой надежды на выздоровление.
Сделав нужные медицинские предписания, я не раздеваясь лег отдохнуть на постель. Доктор Карель должен был оставаться в комнате больного, пока я не приду заменить его в 3 часа утра; так было условлено и так постоянно делалось. В половине третьего я встал, и в ту минуту, как я хотел отправиться на мой печальный пост, мне подали следующую, наскоро написанную карандашом записку:
«Умоляю вас, не теряйте времени в виду усиливающейся опасности. Настаивайте непременно на приобщении Св. Тайн. Вы не знаете, какую придают у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы иностранец, — и вся ответственность падет на вас. Вот доказательство моей признательности за ваши прошлогодние заботы. Вам говорит это дружески преданная вам А. Б.»
Войдя в прихожую, я повстречался с великой княгиней Марией Николаевной (она провела эти часы на софе в своей комнате). Она сказала, обращаясь ко мне: «У вас должно быть все идет к лучшему, так как я давно не слыхала никакого шума».
Я нашел доктора Кареля на своем посту, а положение высокого больного показалось мне почти не изменившимся с 12 часов ночи. Жар в теле немного слабее, дыхание было несколько менее слышимо, нежели в полночь. После нескольких вопросов и ответов касательно дыхания и груди (причем особенное внимание было обращено на правое легкое, совершенно согласно с тем, как оглашено в газетах), доктор Карель ушел для того, чтоб воспользоваться в течение нескольких часов необходимым отдыхом.
Было около 10 минут четвертого, когда я остался наедине с больным государем в его маленькой неприютной спальне, дурно освещенной и прохладной[295]. Со всех сторон слышалось завывание холодного северного ветра. Я недоумевал и затруднялся, как объяснить самым мягким и пощадливым образом мою цель больному, который хотя и очень страдал, но вовсе не считал своего положения безнадежным.
Так как накануне того дня, вечером, после последнего медицинского осмотра, еще не вовсе утрачена была надежда на выздоровление, то я начал с тщательного исследования всей груди при помощи слухового рожка. Император охотно этому подчинился точно так, как с некоторого времени он вообще подчинялся всему, чего требовала медицинская наука.
В нижней части правого легкого я услышал шум, который сделался для меня таким же зловещим, каким я в течение уже нескольких лет считал тот особый звук голоса, который происходит от образовавшихся в легких каверн. Я не в состоянии описать ни этого звука, ни этого шума; но и тот и другой, доходя до моего слуха, не подчинялись моему умственному анализу, а как будто проникали во всю мою внутренность и действовали на все мои чувственные нервы. Они произвели на меня такое же впечатление, какое производит фальшивая нота на слух опытного музыканта. Но этот звук и этот шум уничтожили все мои сомнения и дали мне смелость приступить к решительному объяснению.
Зрело обсудив, что следовало делать в моем положении, я вступил в следующей разговор с его величеством. Здесь я должен обратить внимание на то, что замеченный мною особый шум в нижней части правого легкого свидетельствовал о начале паралича в этом важном органе и что вместе с тем для меня угас последний луч надежды. В первую минуту я почувствовал что-то похожее на головокружение; мне показалось, что все предметы стали вертеться перед моими глазами. Но полагаю, что сознание важности данной минуты помогло мне сохранить равновесие способностей.
— Идучи сюда, я встретился с одним почтенным человеком, который просил меня положить к стопам вашего величества изъявления его преданности и пожелания выздороветь.
— Кто такой? — больной император все время говорил громким и ясным голосом, с полным обладанием всеми умственными способностями.
— Это Бажанов[296], с которым я очень близок и почти что дружен.
Стараясь приступить к делу как можно мягче, я позволил себе это уклонение от истины. Я узнал из уст его высочества государя наследника, который сам пожелал провести эту ночь как можно ближе к больному, что названная духовная особа находилась поблизости. А то, что я сказал о моих личных отношениях к Бажанову, вполне согласно с истиной.
— Я не знал, что вы знакомы с Бажановым. Это честный (braver) и вместе с тем добрый человек.
Затем — молчание, и с намерением или случайно император не поддержал этого разговора.
— Я познакомился с господином] Бажановым, — продолжал я спустя минут пять, — в очень тяжелое для нас всех время, у смертного одра в Бозе почившей великой княгини Александры Николаевны. Вчера мы вспоминали об этом времени у государыни императрицы, и из оборота, который был дан разговору, мне было нетрудно понять, что ее величеству было бы очень приятно, если бы она могла вместе с господином] Бажановым помолиться подле вашей постели об умершей дочери и вознести к Небу мольбы о вашем скором выздоровлении.
По выражению глаз Императора я тотчас заметил, что он понял значение моих слов и даже одобрил их. Он устремил на меня свои большие, полные, блестящие и неподвижные глаза и произнес следующие простые слова, немного приподняв и поворотив ко мне голову:
— Скажите же мне, разве я должен умереть?
Эти слова прозвучали среди ночного уединения как голос судьбы. Они точно будто держались в воздухе, точно будто читались в устремленных на меня своеобразных больших глазах, точно будто гудели с отчетливою ясностью металлического звука в моих ушах.
Три раза готов был вырваться из моих уст самый простой ответ, какой можно дать на такой простой вопрос, и три раза мое горло как будто было сдавлено какой-то перевязкой: слова замирали, не издавая никакого понятного звука. Глаза больного императора были упорно устремлены на меня. Наконец, я сделал последнее усилие и отвечал:
— Да, ваше величество!
Почти немедленно вслед затем император спросил:
— Что нашли вы вашим инструментом? Каверны?
— Нет, начало паралича. — В лице больного не изменилась ни одна черта, не дрогнул ни один мускул, и пульс продолжал биться по-прежнему! Тем не менее я чувствовал, что мои слова произвели глубокое впечатление: под этим впечатлением мощный дух императора точно будто старался высвободиться из-под мелочных забот и огорчений здешнего ничтожного мира.
Было ясно, что в течение всей болезни это случилось в первый раз в эту минуту, которую почти можно назвать священной. Глаза императора устремились прямо в потолок и по крайней мере в продолжение пяти минут оставались неподвижными; он как будто во что-то вдумывался.
Затем он внезапно взглянул на меня и спросил:
— Как достало у вас духу высказать мне это так решительно?
— Меня побудили к этому, ваше величество, следующие причины. Прежде всего и главным образом я исполняю данное мною обещание. Года полтора тому назад вы мне однажды сказали: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду, если б настала та минута в данном случае». К сожалению, ваше величество, такая минута настала. Во-вторых, я исполняю горестный долг по отношению к монарху. Вы еще можете располагать несколькими часами жизни, вы находитесь в полном сознании и знаете, что нет никакой надежды. Эти часы, ваше величество, конечно, употребите иначе, чем как употребили бы их, если бы не знали положительно, что вас ожидает; по крайней мере так мне кажется. Наконец, я высказал вашему величеству правду, потому что люблю вас и знаю, что вы в состоянии выслушать ее.
Больной император спокойно внимал этим словам, которые я произнес почти без перерыва, слегка нагнувшись над его постелью. Он ничего не отвечал, но его глаза приняли кроткое выражение и долго оставались устремленными на меня. Сначала я выдерживал его взгляд, но потом у меня выступили слезы и стали медленно катиться по лицу.
Тогда император протянул ко мне правую руку и произнес простые, но на веки незабвенные слова:
— Благодарю вас.
Слово благодарю было произнесено с особым ударением. После того император перевернулся на другую сторону, лицом к камину, и оставался неподвижен.
Минут через 6 или 8 он позвал меня, назвал по имени и сказал: «Позовите ко мне моего старшего сына».
Я исполнил это приятное поручение (willkommene Botschaft), не уходя далее прихожей, и распорядился, чтоб меня известили, лишь только прибудет его императорское высочество.
Когда я возвратился к постели больного императора, он сказал, обращаясь ко мне, таким голосом, в котором не было заметно никакой перемены:
— Не позабудьте известить остальных моих детей и моего сына Константина. Только пощадите императрицу.
— Ваша дочь, великая княгиня Мария Николаевна провела ночь, как я сам видел, на кожаном диване в передней комнате и находится здесь в настоящую минуту.
Вскоре прибыл его высочество наследник; по его приказанию известили обо всем императрицу; прибыл и духовник, которому я сообщил о моей попытке подготовить императора к приобщению Св. Тайн. С той минуты, как был исполнен этот долг (в половине 5-го) и до смерти (20 минут 1-го), умирающий отец за исключением нескольких минутных перерывов видел своего старшего сына, стоявшего на коленях у его постели, и держал свою руку в его руке, чтоб облегчить эту последнюю земную борьбу настолько, насколько это позволяют законы природы.
Высокий больной начал исполнять обязанности христианина; затем следовало исполнение обязанностей отца, императора и, наконец, даже милостивого хозяина дома, так как он простился со всеми своими служителями и каждого из них осчастливил прощальным словом.
Такая смерть и такое почти превышающее человеческие силы всестороннее исполнение своего долга возможны только тогда, когда и больной, и его врач отказались от всякой надежды на выздоровление и когда эта печальная истина была высказана врачом и принята больным с одинаковою решимостью.
Я считаю моим долгом записать здесь еще два вопроса, с которыми умирающий монарх обратился ко мне утром того дня (между 9-ю и 11-ю часами) и которые служат доказательством того, с каким удивительным душевным спокойствием, с каким непоколебимым мужеством и силою воли он смотрел в лицо смерти.
Первый из этих вопросов был следующий: Потеряю ли я сознание, или не задохнусь ли я?
Из всех болезненных симптомов ни один не был так противен императору, как потеря сознания; я знал это, потому что он не раз мне об этом говорил.
Я понимал всю важность этого вопроса, который был сделан самым спокойным голосом; но внезапное рыдание помешало мне тотчас отвечать, и я был вынужден отвернуться. Только несколько времени спустя я был в состоянии отвечать:
— Я надеюсь, что не случится ни того, ни другого. Все пойдет тихо и спокойно.
— Когда вы меня отпустите?
Его высочество был так добр, что повторил мне вопрос, которого я сначала не расслышал.
— Я хочу сказать, — присовокупил император, — когда все это кончится?
С тех пор, как я стал заниматься медицинской практикой, я никогда еще не видел ничего хоть сколько-нибудь похожего на такую смерть; я даже не считал возможным, чтоб сознание в точности исполненного долга, соединенное с непоколебимою твердостью воли, могло до такой степени господствовать над той роковой минутой, когда душа освобождается от своей земной оболочки, чтоб отойти к вечному покою и счастию; повторяю, я считал бы это невозможным, если б я не имел несчастия дожить до того, чтоб все это увидеть.
Изложено в письме к близкому лицу за границу. Переведено с неизданной немецкой рукописи.

[из письма от 8 марта 1855 г.]
А. О. Смирнова-Россет

…Не стало того, на кого были устремлены с тревогой взоры всего мира, того, кто при своем последнем вздохе сделался столь великой исторической фигурой. Смерть его меня несказанно поразила христианской простотой всех его последних слов, всей его обстановкой. Подробности вам известны, я узнала их от Мандта, от Гримма, его старого камердинера, и, наконец, от государыни и великой княгини Марии. Мандт сообщил мне о течении болезни (у меня самой в это время был грипп, и я лежала в постели). Я пошла посмотреть эту комнату, — скорее келью, куда в отдаленный угол своего огромного дворца он удалился, чтобы выстрадать все мучения униженной гордости своего сердца, уязвленного всякой раной каждого солдата, чтобы умереть на жесткой и узкой походной кровати, стоящей между печкой и единственным окном в этой скромной комнате. Я видела потертый коверчик, на котором он клал земные поклоны утром и вечером перед образом в очень простой серебряной ризе. Откуда этот образ, никому неизвестно. В гроб ему положили икону Божией Матери Одигитрии, благословение Екатерины при его рождении. Сильно подержанное Евангелие, подарок Александра Павловича (его он, как сам мне говорил, читал каждый день, с тех пор как получил его в Москве после беседы с братом Александром у Храма Спасителя), экземпляр Фомы Кемпийского, которого он стал читать после смерти дочери, несколько семейных портретов, несколько батальных картин по стенам (он их собственноручно повесил), туалетный стол без всякого серебра, письменный стол, на нем пресс-папье, деревянный разрезательный нож и одесская бомба1: вот его комната. Он покинул свои прекрасные апартаменты для этого неудобного угла, затерянного среди местных коридоров, как бы с тем, чтобы приготовить себя для еще более тесного жилища. Эта комната находится под воздушным телефоном[297]. Гримм, служивший при нем с ранней молодости, заливаясь слезами, говорил мне, что он после Альмы долго не спал, а только два часа проводил в сонном забытьи. Он ходил, вздыхал и молился, даже громко, среди молчания ночи. Мне кажется, что он в это время именно раскрылся как человек вполне Русский.

Несколько слов о императоре Николае
М. В. Юзефович

Какою мыслью руководствовались составители списка лиц, долженствующих на воздвигаемом памятнике выразить собою тысячелетнюю жизнь русского народа? По каким соображениям пропущено в этом списке такое лицо, как император Николай, тридцать лет, в самое трудное время управлявший судьбами России и оказавший ей несомненные великие заслуги?
Мы можем еще объяснить себе все другие пропуски так или иначе, тою или другою степенью знания и понимания истории в составителях этого проекта, неустановившимся еще взглядом на внутреннее содержание нашего прошедшего и т. и.; но что касается до императора Николая, то отсутствие его на памятнике остается для нас совершенно необъяснимым. Не можем же мы объяснить себе такого серьезного вопроса постыдною уступчивостью ходячим толкам современного нашего либерализма.
Как не подумали составители проекта, что из 107 избранных лиц, 13 взяты ими из одной николаевской эпохи, и что этим одним они определили уже всю важность значения государя в эту эпоху царствовавшего. Значение это и без них, конечно, оценит бесстрастная история; но стыдно будет за нас потомкам видеть, какое невежество или какие мелкие страсти могли господствовать в наше время. Воспользуемся же этим случаем, чтобы возвысить наш голос, как он ни малозначителен, для воздаяния должного уважения памяти человека, тридцать лет служившего России ревностно, честно и славно, хотя и не безошибочно; заявим, что страстное или тупое увлечение не составляет общей принадлежности нашего времени; отзовемся тем смелее, что мы совершенно свободны от всяких побуждений, кроме чистой и бескорыстной любви к правде.
Значение и характер Николая Павловича принимаются и оцениваются у нас чрезвычайно односторонне. Пустой наш либерализм, почерпнутый не из жизни, а взятый целиком из неприложимых к нам теорий Запада и привитый молодым умам не развитием, сообщаемым образовательною силою основательного знания, а общими местами и поверхностными, готовыми выводами легкой журнальной науки, — этот либерализм видит в деятельности покойного государя один произвол, волю, руководившуюся исключительно интересами самовластия и династического принципа, без всякого отношения к пользам народа. Рассмотрим же добросовестно, так ли это?
Обстоятельства, сопровождавшие восшествие на престол Николая, озарили ему внезапным светом истинное значение пути, по которому повел русскую жизнь Петр Великий. Революционное начало, этот жизненный элемент западной цивилизации, сложившейся из борьбы враждебных стихий, будучи диаметрально противоположно требованиям нашего народного организма, совершенно чуждо историческим условиям его развития и несогласимо с самими коренными основами нашего духа, приобрело у нас право гражданства вместе с западными понятиями о политическом праве и историческом прогрессе. Пропитанный этими понятиями образованный класс наш, как слой, оторванный от народа, был прав, со своей точки зрения, ничего не ожидая от жизни, к которой сам не принадлежал, а рассчитывая, даже в законных своих стремлениях, только на результаты насильственных переворотов. Николай сразу это понял и заявил в одном из вступительных своих манифестов, указав в нем необходимость для нас Русских начал в воспитании.
Это был первый у нас критический взгляд на реформу Петра Великого, первый шаг к нашему самопознанию и первая причина вражды к императору, при жизни и после его смерти, со стороны тех, для кого солнце светит только на Западе и с Запада.
С минуты восшествия н престол императора Николая началась у нас реакция против петровской реформы и систематическое противодействие западному направлению в просвещении. Но действовал ли Николай как обскурант[298]? — Нет. Обскурант не поручил бы министерства просвещения Уварову, не терпел бы его в этом звании более пятнадцати лет, не строил бы новых университетов, не созидал бы новых учебных заведений, не возвышал бы гимназий, не заводил бы сельских школ в государственных имуществах, не учреждал бы ученых обществ, центральных архивов, археографических комиссий, не снаряжал бы учебных экспедиций, не призывал бы к открытию публичных губернских библиотек, не обращал бы такого внимания на наше центральное книгохранилище, не возвращал бы из ссылки Пушкина.
Он не препятствовал и отправлению за границу молодых людей на казенный счет для усовершенствования в науках, чрез что наши университеты оживились многими даровитыми профессорами. Николай сочувствовал просвещению, уважал науку, покровительствовал искусствам, но был врагом той науки, которая обращала кафедры профессоров в трибуны, а аудитории недозревшего юношества в политические клубы.
Благодаря вниманию, которое он обратил на собирание памятников нашей старины, у нас развилась при нем небывалая историческая деятельность; возникли два исторических направления, взаимной борьбе которых мы обязаны нынешним состоянием у нас отечественной науки и, может быть, возможностью для нашей жизни правильного прогресса.
Полное собрание законов и сделанный из него свод проложили необходимый путь нашему будущему законодательству.
Но почувствовать несостоятельность нашего развития еще не значило определить себе самый путь, ему нужный: чувство, не возведенное в положительное сознание самих требований, поставило императора Николая между двух направлений, западноевропейским и русским, без определенного пути между ними. Историческую задачу его времени составляла проблема, которую он заметил, за которую взялся, но положительное разрешение которой не было еще доступно никакой человеческой мудрости. Отсюда неопределенность правительственных целей, сбивчивость стремлений, неудовлетворительность в выборе средств и в общем направлении правительственной воли, противоречия в ее указаниях, излишество в требованиях, ошибки в последствиях, характер борьбы во внутренних отправлениях жизни и, как неизбежная принадлежность всякого переходного времени, страдательное состояние общественного организма.
Но главное совершилось: начался поворот русской жизни к ее собственным источникам.
И несмотря на страдательное состояние организма, в нем не только не упадали жизненные силы, а напротив, они обновлялись в своих источниках и крепли. Уничтожение унии[299] возвратило в лоно русской семьи несколько миллионов душ, этих украденных у нее детей, по выражению Хомякова. Пробужденное народное сознание навсегда обеспечило Отечеству западную его половину. Инвентарные правила, введенные в Западном крае и изъявшие крестьян из произвола помещичьей власти, были прологом к совершившейся у нас великой реформе.
Экономическое положение государства, до последней войны, было при императоре Николае весьма удовлетворительно. Казна была богата, торговля и промышленность развивались, рынки наши изобиловали монетою. При самом начале Восточной войны с трудом отыскивались охотники взять золото за кредитные билеты.
Ежели не сочувствие, то уважение к могуществу России давало нашей внешней политике значение первостепенное в Европе. Никто не смел предписывать нам законов. Войны наши, до последней, были счастливы и приобрели нам обширные области, значительно усовершенствовавшие наши пограничные линии. Вне пределов мы могли благодетельствовать, освободили Сербию, положили в Дунайских княжествах начало не только политический независимости, но и либерального внутреннего устройства.
Наконец, и последняя война, хотя несчастная и тяжкая, в последствиях своих будет, однако ж, плодотворна: восточный вопрос поднят ею, возведен ею на степень вопроса европейского и, следовательно, мир христианский будет обязан все-таки императору Николаю неотразимым падением в Европе незаконного, ненавистного мусульманского владычества.
Таковы были плоды деятельности императора Николая как царя. Посмотрим, каков он был как человек. И с этой стороны страсти и легкомыслие судят о нем не менее несправедливо, не менее односторонне.
Я не буду вдаваться в возгласы, не буду выставлять публичных действий государя, свидетельствующих о свойствах человека, а расскажу только три случая, о которых узнал случайно, которые известны, по всей вероятности, очень немногим и в которых его совесть высказывалась не для публики.
В 1826 году я встретился в Харькове с Станиславом Романовичем Лепарским, который до производства в генералы был начальником полка, имевшего своим шефом великого князя Николая Павловича, особенно его любившего и уважавшего. Начав свое служебное приготовление в этом полку и быв, как и все его подчиненные, глубоко привязан к достойнейшему старцу, я очень обрадовался встрече с ним после нескольких лет разлуки; но тем более был огорчен, узнав, что он в своих преклонных летах едет в Нерчинск, куда назначен комендантом. Я выразился ему в этом смысле.
— Что делать, — отвечал он, — так угодно государю.
Я заметил ему, что при известных к нему отношениях государя не могло такое назначение состояться мимо его собственной воли.
— Я расскажу тебе, — сказал он, — как это случилось, и тогда сам суди, мог ли я отказаться. Государь вызвал меня в Петербург и говорит мне: «Станислав Романович, я знаю, что ты меня любишь и потому хочу потребовать от тебя большой жертвы. У меня нет никого другого, кем бы я мог в этом случае заменить тебя. Мне нужен человек, к которому я бы имел такое полное доверие, как к тебе, и у которого было бы такое, как у тебя, сердце. Поезжай комендантом в Нерчинск и облегчи там участь несчастных. Я тебя уполномочиваю к этому. Я знаю, что ты сумеешь согласить долг службы с христианским состраданием.
У старика во время рассказа потекли слезы. Спросите же у тех из порученных ему несчастных, которые теперь уже между нами, чем был для них Лепарский?
Другой случай: здесь, в Киеве, много судилось лиц, замешанных в дело известного польского эмиссара Конарского[300]. Государь приехал сюда вскоре после приговора над ними. У подъезда его квартиры бросилась ему в ноги рыдающая женщина с несколькими малолетними детьми. Эта сцена видимо смутила государя. Не остановившись, он приказал бывшему с ним генералу-губернатору расспросить, в чем ее просьба, и доложить ему, а сам вошел в дом. Генерал-губернатор, узнав в чем дело, отправился не прямо к государю наверх, а в свое помещение, бывшее внизу; отворив дверь в свой кабинет, он нашел в нем государя, который стоял против двери и ожидал его. Он доложил, что женщина эта — жена одного из осужденных и просит помилования мужу. Вот слова, сказанные при этом Николаем Павловичем: «Ты не знаешь, как тяжело быть в невозможности прощать! Простить сейчас я не могу: это была бы слабость. Но спустя некоторое время представь мне о нем».
Третий случай: не помню в котором году, во время бытности в Киеве государя, генерал-губернатор получил от наместника Галиции графа Стадиона уведомление об открытии им следов тайного общества, ветви которого проникали и в наши западные области.
Стадион просил, однако ж, преследовать это дело в тайне, потому что австрийское правительство решило дать время обществу как можно более развиться и привлечь к себе как можно более людей злонамеренных, чтобы потом разом покончить с ними.
Генерал-губернатор доложил этот отзыв государю. «Боже тебя сохрани, — вскричал Николай, — держаться этой подлой политики! Уничтожай зло в самом начале, а не старайся увеличивать число жертв».
Эти три черты достаточно определяют в царе Николае человека. Трудно большего требовать от государя: ведь не даром же русские люди сказали, что тяжела шапка Мономаха!
Скажу в заключение: сдерживая в продолжение тридцати лет русскую колесницу на пути западноевропейского развития, император Николай дал нам время приготовиться и возможность вступить на тот широкий путь, который открывает теперь нашей жизни его преемник. Отец и сын, рука с рукой, станут перед судом потомства, и памятник, воздвигнутый сыном отцу, признают своим история и народ русский; но памятник, воздвигаемый тысячелетию России, не будет признан своим ни историей, ни русским народом.

Дума русского во второй половине 1855 года
П. А. Валуев

Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам
Семь морей немолчно плещут.
Давно ли они пророчествовали, что нам
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли и глас небес.


Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием. Друзей и союзников у нас нет. А если есть еще друзья, то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Одни греки не побоялись этого признания. За это их тотчас задавили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны, один прусский король соблаговолил оставить нам открытыми несколько калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели одним только нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших, столь стройно грозных под Красным Селом?1 Еще недавно они залили своею кровью пожар венгерского мятежа[301], но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и ввиду их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе, но с тех пор сколько нахимовских кораблей погружено в море! Правда, в Азии мы одержали две-три бесплодные победы, но сколько крови стоили нам эти проблески счастья! Кроме них, всюду утраты и неудачи.
<..> Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, подходили к Калафату, чтобы его не атаковать, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и прочая, и прочая! Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук при первой сшибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только приставлением заплат там, где они оказывались нужными. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повиновавшихся к исправлению ошибок со стороны начальствовавших?
<..> В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать, под сенью официальных самохвальств, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для управления боя, что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы?
<..> Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное; везде приобретены успехи; везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, — и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск; внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины. Она затаена между строками; но кто из официальных читателей всегда может обращать внимание на междустрочия!
У нас самый закон нередко заклеймен неискренностью. Мало озабочиваясь определительной ясностью выражений и практической применимостью правил, он смело и сознательно требует невозможного. Он всюду предписывает истину и всюду предопределяет успех, но не пролагает к ним пути и не обеспечивает исполнения своих собственных требований. Кто из наших начальников или даже из подчиненных может точно и последовательно исполнять все, что ему вменено в обязанность действующими постановлениями? Для чего же вменяется в обязанность невозможное? Для того, чтобы в случае надобности было на кого обратить ответственность. Справедливо ли это? Не в том дело, справедливость или неточное соблюдение закона, смотря по обстоятельствам, заранее предусмотрены. В главе многих узаконений наших надлежало бы напечатать два слова, которые не могут быть переведены на русский язык: “Restriction mentale”[302].
<..> Все изобретения внутренней правительственной недоверчивости, вся централизация и формалистика управления, все меры законодательной предосторожности, иерархического надзора и взаимного контролирования различных ведомств ежедневно обнаруживают свое бессилие. Канцелярские формы не предупредили позорной растраты сумм инвалидного капитала и не помешали истребить голодом или последствиями голода половину резервной бригады, расположенной в одной из прибалтийских губерний. Это последнее преступление или, точнее, длинный ряд гнуснейших преступлений даже остаются доселе безнаказанными. Между тем, возрастающая механизация делопроизводства более и более затрудняет приобретение успехов по разным отраслям государственного управления. Все правительственные инстанции уже ныне более заняты друг другом, чем сущностью предметов их ведомства. Высшие едва успевают наблюдать за внешней правильностью действий низших инстанций; низшие почти исключительно озабочены удовлетворением внешней взыскательности высших. Самостоятельность местных начальств до крайности ограничена, а высшие начальники, кажется, забывают, что доверие к подчиненным и внимание, оказываемые их взглядам на дело, суть также награды, хотя о них и не вносится срочных представлений в комитет господ министров.
Недоверчивость и неискренность всегда сопровождаются внутренними противоречиями. Управление доведено, по каждой отдельной части, до высшей степени централизации, но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки. Каждое министерство действует по возможности особняком и ревностно применяется к правилам древней системы уделов. Централизация имеет цель наивозможно большего влияния высших властей на все подробности управления и на этом основании значительно стесняет, в иерархическом порядке, власть административных инстанций. Но масса дел, ныне восходящих до главных начальств, превосходит их силы. Они по необходимости должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канцелярий. Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства. Безжизненное однообразие распространено даже на исторические памятники, воздвигаемые на полях сражений; они распределены на разряды и подведены под один нормальный образец. Между тем единство высших административных форм нарушается, без видимой причины, учреждением V Отделения Собственной его величества канцелярии. Если эта добавочная инстанция признана излишней по делам других министерств, то почему она необходима по делам Министерства государственных имуществ? Действия этого министерства вообще последовательно противоречат одной из главных целей его учреждения. Посредством нового устройства казенных имений предполагалось, между прочим, указать путь к необходимому преобразованию поземельных отношений в имениях частных владельцев. Но министерство не только не создает потребных образцов, но даже вводит или сохраняет, в устройстве казенных крестьян, те именно формы, которые никогда не могут быть приспособлены к быту крестьян в частных вотчинах. Основное и важнейшее правило — что казна в пределах казенных имений не что иное, как вотчинник, подобный всем другим вотчинникам — постоянно и преднамеренно нарушается. Помещик, лично управляющий своим поместьем, имеющий в нем оседлость и непосредственно участвующий своим умом и своим капиталом в возделывании принадлежащей ему земли, есть существо совершенно излишнее по нынешней системе устройства государственных имуществ. Даже в тех губерниях, где издавна существовали арендаторские управления, составляющие ближайшую аналогичную связь между формами устройства казенных и частных имений, министерство по возможности упраздняет эти управления и предоставляет волостным судам те предметы ведомства, которые прежде принадлежали арендаторам как прямым представителям вотчинной власти.
<..> Много ли искренности и много ли христианской истины в новейшем направлении, данном делам веры, в мерах к воссоединению раскольников и в отношениях к иноверным христианским исповеданиям? Разве кроткие начала Евангельского учения утратили витающую в них Божественную силу? Разве веротерпимость тождественна с безверием? Разве нам дозволено смотреть на религиозные верования как на политическое орудие и произвольно употреблять или стараться употреблять их для достижения политических целей? Летописи христианского мира свидетельствуют, что при подобных усилиях сокрушается премудрость премудрых и опровергается разум разумных. Святая Е[ерковь не более ли нуждается в помощи правительства к развитию ее внутренних сил, чем в насильственном содействии к обращению уклонившихся
или к воссоединению отпавших? Нынешний быт нашего духовенства соответствует ли его призванию и правильно ли смотрят на внутренние дела православной паствы те самые государственные люди, которые всегда готовы к мерам строгости против иноверцев или раскольников? О раскольниках сказано, что их религиозная жизнь заключается в «букве и недухе» (1855 г.). Кажется, что иногда сама Православная церковь тяготеет над ними «буквой и недухом». Быть может, что если бы наши пастыри несколько более полагались на вышнюю силу вечных истин, ими проповедуемых, и несколько менее веровали в пользу содействия мирских полиций, то их жатва была бы обильнее.
<..> Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Везде противоположность правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества. Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Закон о гражданской службе сглажен, по мере возможности все различия служебных достоинств и все способности одинаково подведены под мерило срочных производств и награждений.
Неужели результаты нынешней системы признаются удовлетворительными? Неужели пагубное влияние этой системы досель не доказано ни внешними неудачами, ни внутренними недостатками, ни всеобщим недоверием к нашим начальствам, ни проявляющимся ввиду нынешних событий недостатком стойкости в общем направлении умов, ни признаками безнадежности, сопровождающими повсеместную, смиренную и покорную готовность к пожертвованиям? Неужели благородство речи несовместно с благородством подвигов, и русские дворянские сословия должны говорить языком, в котором слышатся отголоски Золотой орды рядом с витиеватостью семинарий? Наконец, неужели не заключается настоятельного поучения в современном, общесознательном недостатке знаменитостей? Голос народный не превозносит ни одного имени и не исповедует ни одной громкой славы, кроме новых имен и новой славы севастопольских героев. Государственные люди нашего века в глазах народа распределены на разряды, подобно казенным памятникам, измерены табелью о рангах, расценены ценою отличий, помещаемых в памятных книжках. Верноподданная Россия заботливо отличает их от воли царской и надеется не на них, а на Бога и на своего государя.

Примечания

Г. Р. Державин
На крещение великого князя Николая Павловича
Гаврила Романович Державин (1743–1816) начал службу в 1762 г. рядовым Преображенского полка, десять лет спустя получил первый офицерский чин. В 1775 г. «выпущен в статскую службу». После публикации оды «Фелица» в 1782 г. был приближен ко двору. В 1784 г. назначен олонецким губернатором. В 1785 г. переведен губернатором в Тамбов. В 1788-м отрешен от должности и отдан под суд по навету своего непосредственного начальника, наместника, генерала И. В. Гудовича. Хотя был оправдан Сенатом, нового назначения не получил и более двух лет оставался не у дел. Ряд лестных для Екатерины патриотических и верноподданнических стихотворений («Изображение Фелицы» 1789 г., «На счастие» 1789 г., «На взятие Измаила» 1790–1791 гг.) возвратили Державину благосклонность государыни. В 1791 г. он назначен статс-секретарем императрицы «при принятии прошений». Однако неподкупная честность, желание расследовать злоупотребления, невзирая на лица, и наказать виновных нажили ему немало влиятельных врагов; его упрямство и настойчивость стали раздражать Екатерину. В 1793 г. Державин становится сенатором, в 1794-м — президентом Коммерц-коллегии.
Поднесение поэтических поздравлений по случаю рождения царских отпрысков стало со времен Ломоносова традицией для близких ко двору поэтов, подтверждая их статус людей государственных. Так, рождение великого князя Александра Павловича приветствовали одами Е. Костров, В. Майков, а Державин сочинил «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока декабря во второй на десять день, в который солнце начинает возврат свой от зимы на лето». В этом же ряду стоит и ода на крещение третьего внука Екатерины. Последняя строфа «пророческой» оды была популярна среди придворных в царствование Николая I.
Впервые напечатано в «Собрании сочинений Г. Р. Державина» 1808 г.
Публикуется по: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. В 9 т. Т. 3. СПб., 1864–1883.

Екатерина II — Ф. М. Гримму
Императрица Екатерина II (1729–1796) состояла в многолетней переписке с бароном Фридрихом Мельхиором Гриммом (1723–1807), публицистом, критиком и дипломатом, завсегдатаем литературных салонов Парижа. С 1753 г. Гримм издавал в количестве 16 экземпляров рукописный листок «Correspondance litteraire, philosophique et critique»[303], который распространялся при дворах европейских монархов. Поэтому Екатерина спешила сообщать ему все приятные новости российского двора и подробности своей жизни, рассчитывая, что все это станет известно в Европе.
Оригинал на французском языке.
Публикуется по: Переписка Екатерины II с Ф.-М. Гримом // Русский архив. 1878. Вып. 3.
1 «Козлом отпущения» императрица называет Гримма в шутку, подразумевая, что она изливает ему в письмах душу, заставляя переживать различные волнения вместе с ней.

Николай I
Воспоминания о младенческих годах
Николай I был музыкален, недурно рисовал, обладал несомненными актерскими и литературными способностями. Будучи высокого мнения об исторической значимости своей государственной деятельности и, соответственно, будучи неравнодушным к репутации в потомстве, он счел важным оставить историкам собственного царствования материалы для соответствующей трактовки того, как происходило формирование его личности.
Своих детей Николай воспитывал в ином духе, чем это было принято в семье его отца. Если его наставником вплоть до совершеннолетия и женитьбы был туповатый солдафон генерал Ламсдорф, то к своему старшему сыну Николай пригласил в наставники В. А. Жуковского. Записки о своем младенчестве, а затем и о годах отрочества и юности, вплоть до вступления на престол, Николай предназначал, по собственному его замечанию, для своих детей. Писать воспоминания Николай стал, судя по всему, не ранее начала 1830-х годов.
Публикуется по: Воспоминания о младенческих годах императора Николая Павловича, записанные им собственноручно. СПб., 1906.
1 Густав IV Адольф (1778–1837) — король Швеции (с 1796 г.). В 1807 г., после победы Наполеона над антифранцузской коалицией, шведская корона утратила Померанию и остров Рюген. В 1808 г. Россия отвоевала у шведов Финляндию. 10 мая 1809 г. в результате борьбы при дворе король был отстранен от власти «государственными чинами». С 1810 г. кронпринцем и фактическим регентом королевства, ас 1818 г. королем Швеции становится бывший республиканский генерал, наполеоновский маршал Ж. Б. Ж. Бернадотт, тогда как Густав IV Адольф, лишившись престола, до конца жизни пребывал в эмиграции под именем полковника Густавсона.
2 Павел назначил трехлетнего Николая шефом Измайловского полка. Сам император был шефом Преображенского полка, великий князь Александр — Семеновского.
3 Николай ошибается. Оспопрививание к этому времени стало вещью вполне обиходной. Началось оно в России в 1768 г. под руководством приглашенного Екатериной II английского врача барона Т. Димс деля. После того, как он успешно привил оспу нескольким воспитанникам казенного училища, Екатерина привила оспу себе и наследнику Павлу Петровичу. Этому примеру последовали многие придворные, многие дворянские семьи. Тогда же в столице был учрежден Оспопрививальный дом для простонародья. В описании Петербурга 1794 г. И. Георги сообщает: «С 1783 года состоит оспопрививальный дом под ведением Приказа общественного призрения: в оный принимаются дети ежегодно дважды, а именно весною и осенью, безденежно. В 1789 году привита была оспа 135 мальчикам и 55 девушкам. В 1790-м вообще 115, в 1791-м — 179, из коих 2 умерли, в 1792 г. — 142 мальчикам и 115 девушкам».
4 Великая княгиня Елизавета Алексеевна, жена великого князя Александра Павловича.
5 Старший из российских орденов — орден Андрея Первозванного — был учрежден Петром I в 1698 г. Члены императорской семьи получали его по праву рождения.
6 Супервест св. Иоанна — кафтан-безрукавка, был принадлежностью одеяния членов Мальтийского ордена, звание гроссмейстера которого Павел I принял на себя в 1799 г.
7 Невесту великому князю Константину Павловичу выбрала императрица Екатерина. В феврале 1796 г. шестнадцатилетний Константин Павлович был обвенчан с пятнадцатилетней принцессой Саксен-Кобург-ской Юлианою Генриеттою Ульрикою, нареченной при переходе в православие Анной Федоровной.
8 Спуск кораблей со стапелей Адмиралтейской верфи, располагавшейся рядом с Зимним дворцом, сопровождался торжественной церемонией и пальбой из орудий с бастионов Адмиралтейства. Корабль «Благодать» был назван в честь фаворитки Павла княгини Анны Гагариной, урожденной Лопухиной. Корабль при спуске застрял на стапеле. Многочисленным недоброжелателям Павла это происшествие послужило поводом для злоречивых толков и дерзких насмешек над императором. По городу ходила эпиграмма:
Ни в чем нет счастия уроду,
И «Благодать» не лезет в воду.


М. А. Корф
Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования
Модест Андреевич Корф (1800–1876), барон, с 1872 г. граф, учился в Царскосельском лицее вместе с А. С. Пушкиным. Сделал блестящую служебную карьеру. Начинал как управляющий делами двух высочайше учрежденных комитетов; затем пять лет участвовал в работе по кодификации и составлению свода законов под руководством М. М. Сперанского. В 1831 г. назначен управляющим делами Комитета министров, в дальнейшем был статс-секретарем, членом Государственного совета.
В 1848 г. подал царю записку о вредном направлении русской прессы, желая сам занять пост министра просвещения вместо графа Уварова (по собственному выражению, «увенчать свою карьеру министерским портфелем»). В результате был создан негласный комитет для надзора за книгопечатанием (при Александре II уничтоженный), и Корф стал его членом, а позже — председателем.
В свободное время Корф занимался историей и библиографией. С 1839 по 1861 г. состоял в должности директора Императорской Публичной библиотеки и сделал для нее много полезного.
Был приближенным Николая I, его советником по идеологическим вопросам, разделял его убеждения и всячески способствовал упрочению образа рыцарски благородного, великодушного и справедливого монарха.
Основные исторические труды Корфа: «Принц датский Иоганн в России», «Жизнь графа Сперанского», «Восшествие на престол императора Николая I». Он является также автором «Записок».
Собрать материалы к биографии Николая I он задумал, как пишет сам в предисловии, по указанию и с благословения Александра II. Опубликованы они были к столетию со дня рождения Николая I. Корф широко использовал имеющиеся в его распоряжении камер-фурьерские журналы, придворные приходно-расходные книги, воспоминания и переписку современников, замечания Александра II и великих княжон — т. е. собрал большой фактографический материал. Этим его работа и ценна.
Публикуется по: Сборник Императорского Российского исторического общества (ИРИО). 1896. Т. 98.
1 Примечательна характеристика Николая и те наставления, которые дает ему императрица Мария Федоровна в напутственном письме перед поездкой Николая по России в 1816 г.: «Речь теперь идет о влиянии, которое предполагаемая поездка окажет на будущее Ваше счастие; влияние же это существеннейшим образом зависит от того, какое впечатление произведете Вы на своих соотечественников; помните, милый Никоша, что Вы привлечете к себе все общественное внимание; и тут Вы можете оказаться в выигрыше, потому что до сих пор Вас любили, так сказать, в кредит, благодаря доброй молве, которая ходила о Вас в народе; теперь же настала пора это лестное мнение подтвердить. Его надобно заслужить доброжелательностью и приветливостью, всею манерой поведения, всеми речами, вплоть до самого тона Вашего голоса, если Вы говорите чересчур громко, Ваш голос звучит резко и может показаться грубым, чего всячески следует избегать. Воспользуйтесь же с благодарностью всем тем, что предоставляет император для вящего Вашего просвещения: пусть вопросы, которые Вы станете задавать, отличаются продуманностью и преследуют все ту же просветительную цель; высказывая вслух свои суждения, следите, чтобы они были уравновешенны и никого не обижали; старайтесь сообщить им скромность и сдержанность, столь приличествующие молодому человеку, особливо же в Вашем случае, любезный Николай, потому что Вы предпринимаете сию поездку исключительно для самообразования, с единственным желанием как можно лучше узнать свою страну, а не с целью инспекции, предполагающей более строгие оценки, совершенно неуместные там, где этого не требует долг. Помните, милый Николай, что нынешнее Ваше путешествие не имеет главною целью дела военные: Вам предстоит научиться полнее узнавать свое отечество и понимать его своеобразие; оценивать положение любой посещаемой Вами губернии; определять источники ее богатства или причины бедности и предлагать способы преодоления ее; рассматривать все существующие учреждения с точки зрения их полезности для науки и промышленности. На все это, милый Николай, должны быть направлены все Ваши душевные силы и способности, ибо Вам предстоит на всю жизнь запастись существенными знаниями, которые Вы сможете со временем употребить на непосредственное служение императору и тем самым принести пользу отечеству. Сведения же по военной части, приобретенные в поездке, следует рассматривать как дополнительные, никоим образом не подменяющие Вашу главную цель; Вы можете расширять и совершенствовать свои военные познания, но никому не позволяйте думать, будто бы дела военные занимают Вас более, чем всестороннее знакомство с собственной страной, со всем, что касается порядка управления, развития торговли и промышленности. <..>
Наконец, милый Никоша, старайтесь следить за собой во всякое время дня, придавайте особое внимание тому, что поможет Вам снискать уважение своих сограждан; помните, что от губернии к губернии, от города к городу Вы будете подвергаться, так сказать, неусыпному надзору, и если о Вас составится благоприятное мнение и Вы, как я надеюсь, произведете должное впечатление на общество, поездка Ваша увенчается успехом; сохранять уважение сограждан и всегда оставаться достойным его — вот что должно будет стать главной заботою всей Вашей жизни.»
2 Золотое зеркало для детей, содержащее в себе сто небольших повестей для образования разума и сердца в юношестве с присовокуплением к оным вырезанных на меди ста картинок. 4.1“4. СПб., 1787 (Многократно переиздавалось в XVIII — начале XIX вв.).

Императрица Александра Федоровна
Воспоминания
Александра Федоровна, русская императрица (до православного крещения Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина) была дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III. В июле 1817 г. она стала женой великого князя Николая Павловича, в 1825 г. — императрицей.
По свидетельству современников, императрица Александра Федоровна была неглупой, довольно образованной женщиной. Русским языком с ней занимался В. А. Жуковский, стремившийся приобщить ее к русской литературе. Однако свои записки она вела на французском, а дневники — на немецком. Она не оказывала существенного влияния ни на своего супруга, ни на события, происходившие в России того времени. Можно с уверенностью сказать, что жизнь императрицы ограничивалась семьей и тем кругом официальных забот и радостей, которые были записаны в придворном календаре. Страстью императрицы были балы, маскарады и прочие придворные праздники. В ее дневнике, который она вела на протяжении многих лет, скрупулезно фиксируются впечатления от внешности и, в частности, бальных нарядов первых столичных модниц. Придворным развлечениям императрица стремилась придать вид роскошных зрелищ и романтических приключений. Она ревниво следила, чтобы все светские красавицы Петербурга украшали ее балы, она «коллекционировала» пригожих девиц и дам. Именно по ее инициативе, судя по всему, Пушкину было пожаловано звание камер-юнкера, чтобы его жена могла блистать при дворе. Не случайно воспоминания ее касаются только быта. Кроме того, Александра Федоровна много занималась благотворительностью, тратя на это личные средства. С 1828 г. под ее покровительство перешли все благотворительные учреждения Марии Федоровны.
Оригинал на французском языке.
Публикуется по: Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях//Русская старина. 1896. Вып. 10.
1 Собственной дачей называлась мыза близ Петергофа, принадлежавшая со времен Елизаветы Петровны императорской семье. В 1843 г. она была подарена наследнику великому князю Александру Николаевичу.

А. А. Челищев
Записка
Алексей Александрович Челищев в 1822 г. был штабс-капитаном лейб-гвардии Егерского полка, участвовавший в так называемой норовской истории. Окончил Пажеский корпус. В 1812 г. из пажей двора ее величества произведен в прапорщики 49-го Егерского полка, откуда в 1814 г. переведен в лейб-гвардии Егерский полк, 20 марта 1822 г., после «норовской» истории, переведен в 16-й Егерский полк майором.
Великий князь Николай Павлович сразу же, когда «норовская» история только разгорелась, обратился с несколько жалобным по тону неофициальным письмом к генералу И. Ф. Паскевичу, который пользовался его особым уважением. В частности, он писал: «На другой день приезда моего [в Вильну] был развод л[ейб] — гв[ардии] Егерскому полку роты 2-й карабинерной и 4-й егерской; я был ими вовсе недоволен. <..> Объявив сие сильно, но без всякого пристрастья баталионному командиру Толмачёву, сделал выговор и ротным командирам, прибавя, что ежели в скором времени не будет исправлено то, что должно, принужден буду отнять у обоих роты». Он добавил также, что был очень удивлен, узнав, что «Норов считает себя обиженным»: «Сие показалось мне весьма странным». Далее он не жалеет красок, чтобы описать злокозненность офицеров, подавших вслед за Норовым в отставку, и пишет, что обратится к самому государю. Паскевич по получении этого письма поспешил приехать в Вильну. В истории разбирался и новый командир полка генерал Головин. Затем последовал приказ императора. С офицерами обошлись довольно жестко, и хотя формально они имели право просить перевода в армию, происшедшее было воспринято как неповиновение начальству.
Василий Сергеевич Норов окончил Пажеский корпус, из камер-пажей двора его величества в 1812 г. был переведен в действующую армию в чине прапорщика и участвовал в войне с Наполеоном. Проявил незаурядную храбрость в боях. Был тяжело ранен при Кульме. Во время лечения много читал, занимался военной теорией. Стал широко образованным офицером. В полку его прозвали за познания в области военной теории Жомини. Шагистика была ему чужда, и поэтому выговоры и угрозы Николая Павловича показались ему, человеку с высоко развитым чувством собственного достоинства, особенно несправедливы. Декабрист, член Союза благоденствия, затем Южного общества. При вынесении приговора декабристам Николай I припомнил Норову его строптивость. Он был осужден по 2-му разряду, т. е. на каторжные работы.
Публикуется по: Записка А. Челищева, одного из участников «Виленской истории» // Егерский лейб-гвардии полк. История полка за сто лет. 1796–1896. Т. 2. СПб., 1896; Выписка из сочинения князя Щербатова «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич», относящаяся до происшествия л. — гв. в Егерском полку в 1822 году // Там же.
1 Перевод в армию из гвардии тем же чином был явным наказанием, перевод с повышением в чине был обычной практикой.

Великий князь Михаил Павлович
Воспоминания о событиях 14 декабря 1825 г. (записанные бароном М. А. Корфом)
Михаил Павлович (1898–1849), великий князь, четвертый сын императора Павла. Номинально с рождения, а фактически с 1819 г. — генерал-фельдцехмейстер (командующий всей артиллерией России); командир 1-й Гвардейской пехотной дивизии; шеф ряда воинских частей. Член Следственной комиссии по делу декабристов. С декабря 1825 г. — генерал-инспектор по инженерной части, член Государственного совета. С 1826 г. — командующий Гвардейским корпусом, позже — главный начальник Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка, генерал-адъютант, сенатор.
Рос и воспитывался вместе с Николаем Павловичем, поэтому был к нему особенно близок, был его другом и советчиком. Участвовал во всех военных кампаниях его царствования.
Осенью 1825 г. великий князь Михаил Павлович гостил в Варшаве у брата Константина. Там его застало известие о смерти Александра I. 3 декабря он прибыл в Петербург с письмом Константина, в котором тот отказывался от трона, но это было не «юридическое» отречение, а частное письмо. Михаил был снова отправлен матерью и Николаем в Варшаву, но, встретив на границе курьера, адъютанта Николая А. П. Лазарева, возвращавшегося из Варшавы с крайне раздраженным письмом Константина, предпочел остаться на пограничной станции Ненналь. Здесь он ждал дальнейшего развития событий, уполномоченный именем императрицы Марии Федоровны вскрывать всю официальную переписку
Корф записал воспоминания великого князя Михаила Павловича, собирая материалы для написанной им по поручению царя книги «Восшествие на престол императора Николая I».
Публикуется по: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926.

Николай I
Записки о вступлении на престол
Публикуется по: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926.
1 Сам Николай чуть выше говорит, что Александр I еще в 1819 году посвятил его в свое «тайное» намерение передать ему престол. С 1822 года, после формального отречения Константина, на этот счет существовал законодательный акт, о котором Николаю также было известно. Однако поскольку акт не был обнародован, роль Николая, ставшего наследником престола, то есть третьим лицом в государстве после императорской четы, ни при дворе, ни во властных сферах не изменилась — для публики он по-прежнему был всего лишь бригадным генералом, а в церквях на протяжении всех последующих лет вплоть до ноября 1825 г. по-прежнему молились за здравие наследника цесаревича Константина Павловича. Эта двусмысленная ситуация, видимо, сильно задевала самолюбие Николая.
2 В донесении Дибича названы были Рылеев и один из братьев Бестужевых, «гвардейский офицер, служивший прежде во флоте». Их немедленный арест наверняка сорвал бы планы заговорщиков. Бездействие Милорадовича, его беспечность в этой ситуации, вероятно, объясняется попыткой генерал-губернатора продолжить ту рискованную политическую игру, которую он начал, настояв на присяге Константину.
3 Первоначально Николай поручил составление манифеста Карамзину, но текст, предложенный историографом, содержал, по мнению Николая, слишком много широковещательных обещаний и был Николаем отвергнут.
4 А. П. Башуцкий передает этот эпизод следующим образом: «…Граф Милорадович пришел через площадь от бульвара, следовательно, он подходил к государю сзади в то время, когда его величество шел вдоль фронта батальона. Мы шли в некотором расстоянии за государем, а потому я тотчас увидел графа. <..> Он шел почти бегом, далеко отлетела его шпага, ударяясь о его левую ногу (впрочем, это и всегда было особенностью его походки), мундир его был расстегнут и частью вытащен из-под шарфа, воротник был несколько оторван, лента измята, галстук скомкан и с висящим на груди концом, — это не могло не удивить нас. Но каковым же было наше изумление, когда с лихорадочным движением, с волнением до того сильным, что оно нарушило в нем всякое понятие о возможном и приличном, граф, подойдя к государю сзади, вдруг резко взял его за локоть и почти оборотил его к себе лицом. Взглянув быстро на это непонятное явление, государь с выражением удивления, но спокойно и тихо отступил назад. В ту же минуту Милорадович горячо и с выражением глубокой грусти произнес, указывая на себя: „Sire, s'ils m'ont mis moi, dans cet etat, il n'y plus que la force, qui puisse agir!“ («Государь, если они меня привели в такое состояние, то теперь действовать можно только силой!»). Не спрашивая ни о чем, государь на эту выходку ответил сперва строгим замечанием: „Не забудьте, граф, что вы ответствуете за спокойствие столицы“ — и тотчас же приказанием: „Возьмите Конную гвардию и с нею ожидайте на Исаакиевской площади моих повелений…“».
5 Московцы построились перед Сенатом в каре.
6 Рассказ Николая противоречит показаниям Н. А. Панова, возглавившего колонну лейб-гренадер: «Встретив кавалерию, нас останавливавшую, я выбежал вперед, закричал людям „За мною!“ и пробился штыками».
7 Команда прицепить орудийные лафеты к двухосным повозкам для транспортировки пушек на конной тяге.
8 По солдатам, выстраивавшимся на льду Невы, били ядрами, отчего лед проломился и солдаты стали тонуть.
9 Николай запамятовал. В столе Трубецкого нашлась бумага, на которой был изложен проект манифеста и план реформ, о которых предполагалось объявить народу.
10 Фон Моллер подозревался в информированности о готовящемся выступлении декабристов.
11 В Петербурге стоял 1-й батальон лейб-гвардии Гренадерского полка. Взбунтовали полк не прапорщик, а поручики: А. Н. Сутгоф и Н. А. Панов.

Императрица Мария Федоровна
Дневник
Вдовствующая императрица Мария Федоровна (1729–1828) — урожденная принцесса София-Доротея-Августа-Луиза из младшей ветви Вюртембергского рода, жена императора Павла. Играла видную роль при дворе своего сына Александра, но отношения их были довольно сложными и напряженными с самого начала царствования, после убийства Павла. Манифест об объявлении наследником Николая хранился у московского митрополита Филарета, в Государственном совете, Сенате и Синоде и при жизни Александра обнародован не был. После его неожиданной смерти, в период междуцарствия, ситуация с престолонаследием обострилась. Мария Федоровна тревожно ощущала всю эту напряженность и принимала участие в обсуждении плана действий. В то же время ее племянник, принц Евгений Вюртембергский, писал в своих воспоминаниях, что существовали и сторонники занятия престола вдовствующей императрицей, т. е. был еще и третий путь. Неизвестно, рассчитывала ли на это сама Мария Федоровна.
Оригинал на французском языке.
Публикуется по: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л. 1926.
1 При посещении Петропавловского собора в крепости, в казематы которой были заключены арестованные декабристы.
2 Имеется в виду поездка в Москву по случаю коронации Николая I.
3 Речь идет о погребении Александра I.
4 Декабрист С. Г. Волконский, его мать состояла фрейлиной при императрице Марии Федоровне.

А. Х. Бенкендорф — М. С. Воронцову
Александр Христофорович Бенкендорф (1783–1844) — граф, потомок старинного немецкого рода, обосновавшегося с XVI в. в Лифляндии, сын военного коменданта Риги. Учился в Иезуитском пансионе в Петербурге. В 1798 г. поступил в лейб-гвардии Семеновский полк унтер-офицером, в том же году произведен в прапорщики и назначен флигель-адъютантом. С 1803 г. воевал на Кавказе под началом князя П. Д. Цицианова, участвовал во всех войнах с Наполеоном и в русско-турецкой войне 1806–1812 гг. В 1814 г. командовал кавалерией корпуса М. С. Воронцова. С 1819 г. — генерал-адъютант, начальник штаба Гвардейского корпуса, с 1821 г. — командир 1-й кирасирской дивизии. Член Следственной комиссии по делу декабристов. С 1826 г. — шеф Корпуса жандармов и главный начальник III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии. Одновременно — командующий Императорской Главной квартирой, сенатор. С 1829 г. — генерал от кавалерии, член Государственного совета, с 1831 г. — член Комитета министров.
Был не только крупным сановником, но и особо приближенным к императору лицом, его личным другом и советчиком. Как командующий Главной квартирой участвовал во всех многочисленных поездках Николая по стране — как он сам писал в мемуарах, «бок о бок с императором», в одной повозке.
Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) — граф, князь (с 1845 г.), светлейший князь (с 1852 г.). Во время Восстания декабристов жил в Одессе, будучи новороссийским генерал-губернатором и наместником Бессарабской области.
Оригинал на французском языке.
Публикуется по: 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999.
1 В Кавалергардском полку известно 14 членов тайного общества. Часть из них отсутствовала в Петербурге. Остальные, кроме А. С. Горожанского, пытавшегося противодействовать присяге, а затем примкнувшего к восставшим, выехали с полком на площадь против декабристов (И. А. Анненков, А. М. Муравьёв, Д. А. Арцыбашев, А. Н. Вяземский и Н. Н. Депрерадович).
2 Речь идет об А. И. Одоевском, находившемся в рядах восставших, и А. Е. Ринкевиче, в штатском платье стоявшем в рядах зрителей на площади.
3 Имеется в виду В. К. Кюхельбекер.
А. Х. Бенкендорф сильно драматизировал ситуацию: великий князь Михаил Павлович был верхом, а Кюхельбекер целился в него издали.
Непрерывный свист пуль вокруг головы Николая — тоже сильное преувеличение. По свидетельству самого императора, в него стреляли дважды, когда он выезжал на площадь, чтобы рассмотреть построение мятежников. И стреляли, как он сам пишет, явно выше головы.

А. П. Башуцкий
Воспоминания
Александр Павлович Башуцкий (1803–1876) — потомок древнего польского рода, сын петербургского коменданта П. Я. Башуцкого. Воспитывался в Пажеском корпусе, в 1822 году выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. В декабре 1825 г. — поручик лейб-гвардии Измайловского полка, адъютант петербургского военного генерал-губернатора М. А. Милорадовича.
Позже — писатель, журналист, издатель. Один из учредителей и руководителей Первого русского миссионерского общества.
Воспоминания Башуцкого о событиях 14 декабря относятся к концу 1840-х годов и дают верноподданническую, сугубо монархическую версию событий, которой придерживалась тогдашняя официальная историография. Ее несоответствие действительности легко выясняется из сопоставления с показаниями других мемуаристов, включая самого Николая I.
Публикуется по: 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999.

Рассказ А. Н. Чеченского в изложении Д. В. Давыдова
Александр Николаевич Чеченский (ум. 1834) — черкес, вывезенный из Чечни в младенческом возрасте. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1815 гг., товарищ Д. В. Давыдова по партизанскому отряду. Впоследствии — генерал-майор, состоящий по кавалерии.
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839) — поэт, военный теоретик, автор военно-исторических и мемуарных произведений. С 1806 г. служил в лейб-гвардии Гусарском полку, адъютант П. И. Багратиона. Участник войн с Францией, Швецией, Турцией. Во время Отечественной войны 1812 г. был инициатором создания партизанских частей из солдат действующей армии и командиром партизанского отряда. Участвовал в заграничных походах 1813–1815 гг., в войне с Персией (1826–1827), в подавлении Польского восстания. Вышел в отставку в 1831 г. в чине генерал-лейтенанта.
Публикуется по: 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999.

М. А. Бестужев
Мои тюрьмы
Михаил Александрович Бестужев родился в 1800 г., окончил Морской корпус, служил мичманом, в 1822-м — лейтенант, в 1825-м переведен в лейб-гвардии Московский полк. Член Союза благоденствия и Северного общества. 14 декабря 1825 года привел роты Московского полка на Сенатскую площадь. После ареста в отличие от многих других декабристов молчал на следствии, отказываясь давать показания. Был осужден на вечную каторгу, замененную затем на 15 лет каторжных работ. Находился в Шлиссельбурге и в Нерчинске. После окончания срока заключения жил на поселении в Сибири.
Публикуется по: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.
1 Коврик, на котором стояли часовые.

Н. И. Лорер
Записки декабриста
Николай Иванович Лорер (1795–1873) — майор Вятского пехотного полка. Получил домашнее образование. Поступил в Дворянский полк. В 1822–1823 гг. служил в лейб-гвардии Московском полку. Член масонской ложи «Палестина», Южного общества декабристов. После восстания осужден по IV разряду на 15 лет каторги и пожизненную ссылку. Содержался в Читинском остроге и Петровском заводе. В 1832 г. по ходатайству своей племянницы А. О. Смирновой-Россет был переведен на поселение в г. Курган, где жили и другие декабристы. В 1837 г. был отправлен рядовым на Кавказ. Помилован в 1856 г. После этого жил в Полтаве.
Публикуется по: Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984.
1 Н. Н. Раевский имел много контактов с декабристами. Его дочь Мария уехала вслед за сосланным мужем в Сибирь.
2 «Положительное свидетельство» намерения Николая предать некоторых декабристов военно-полевому суду находим в его письме Константину от 4 января 1826 г.: «Я думаю покончить возможно скорее с теми из негодяев, которые не имеют никакого значения по признаниям, какие они могут сделать, но, будучи первыми, поднявшими руку на свое начальство, не могут быть помилованы. Это — Бестужев и Щепин Московского полка. Я думаю, что их нужно попросту судить, притом только за самый поступок, полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка. Оболенский, уличенный в убийстве Милорадовича, или по крайней мере в нанесении ему штыковой раны, должен разделить ту же участь, но не так скоро, ввиду того, что необходимы его очные ставки со многими из этих презренных, так как он один из главарей партии или Думы, как они ее называют здесь».
В качестве следователя и судьи Николай был вполне прагматичен и отнюдь не сентиментален. Однако понимание того, что обращение с политическими противниками как с уголовниками будет выглядеть высочайшим самосудом, заставило его провести многомесячный политический процесс над декабристами как государственными преступниками, соблюдая, по его собственному выражению, юридический «декорум».

А. Е. Розен
Записки декабриста
Андрей Евгеньевич Розен (1799–1884) — барон, из дворянского рода Эстляндской губернии. Воспитывался в Нарвском народном училище, затем поступил в Первый кадетский корпус. Выпущен оттуда в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком; с 1823 г. — поручик, командир стрелкового взвода 1-й карабинерной роты.
Вступил в Северное общество в декабре 1825 г. Осужден по V разряду на десять лет каторги. Содержался в Петропавловской крепости, с 1827 г. — в Читинском остроге и Петровской тюрьме. В 1832 г. ему разрешено было поселиться в Кургане Читинской губернии. В 1837 г. по повелению императора отправлен рядовым на Кавказ. В 1839 г. уволен от службы рядовым и поселен под надзором в Эстляндской губернии, с 1855 г. — в Харьковской губернии. В 1856 г. получил амнистию. Участвовал в подготовке реформ 1861 г. в роли мирового посредника.
Занимался экономикой, публицистикой, написал мемуары, подготовил в 1883 г. «Полное собрание стихотворений князя А. И. Одоевского».
Публикуется по: Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984.

А. С. Гангеблов
Воспоминания декабриста
Александр Семенович Гангеблов (1801–1891) — из грузинского дворянского рода Гангеблидзе, переселившегося в Россию, сын генерал-майора. Обучался в Одесском лицее герцога Ришелье и в Пажеском корпусе. С 1820 г. — камер-паж великой княгини Александры Федоровны. В 1821 г. выпущен в лейб-гвардии Измайловский полк в чине прапорщика, с июня 1825 г. — поручик. Во время службы в Белоруссии проникся ненавистью к крепостничеству, принимавшему в этом крае крайне уродливые формы. А. С. Гангеблов много читал, общался с образованными людьми. По приглашению декабриста Свистунова примкнул к тайному обществу, но, по некоторым данным, не был осведомлен о действительных задачах и целях организации.
Вступив в петербургскую организацию Южного общества в апреле 1825 г., участвовал в деятельности Северного общества, хотя и отрицает это в мемуарах. Привлекался к следствию, но от суда по монаршей милости освобожден. Четыре месяца содержался в Петропавловской крепости, потом отправлен тем же чином во Владикавказский гарнизон под строгий надзор. С 1827 г. служил в Кавказском корпусе, участвовал в войнах с Персией и Турцией. Отличился в боях на Кавказе и за Дунаем во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., но продвижения по службе не было. Главнокомандующий Паскевич прямо заявил о причинах: «Бывшим декабристам все равно не выслужиться…» В 1832 г. уволен от службы в чине поручика. Жил в своем имении Екатеринославской губернии под надзором. В 1837 г. прощен. Участвовал в подготовке реформ 1861 г. как мировой посредник.
Публикуется по: Воспоминания декабриста Александра Семеновича Гангеблова. М., 1888.
1 Воспитанники Пажеского корпуса на последнем году обучения назывались камер-пажами и служили на торжественных церемониях при лицах императорской фамилии. Успешное выполнение пажеских обязанностей открывало путь к успешной карьере.
216–18 октября 1820 года лейб-гвардии Семеновский полк вышел из повиновения начальству. Бунт был вызван жестоким обращением полковника Шварца с солдатами.
3 По уставу прошения об отставке не должно принимать иначе, как только по два в день, да и то с промежутками в 24 часа.
4 Зетом в воспоминаниях Гангеблова обозначен подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка М. Д. Лаппа, член тайного политического кружка Ф. Н. Глинки в структуре Союза благоденствия и член Северного общества, который повлиял на формирование политических взглядов Гангеблова и способствовал его вступлению в тайное общество.

А. О. Смирнова-Россет
Автобиографические записки
Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809–1882) — воспитанница Екатерининского института, фрейлина Марии Федоровны, появившаяся при дворе как раз в 1826 г. К ней благоволил император. Остроумная, живая, любознательная, она познакомилась в свете и сблизилась со многими известными писателями: Жуковским, Пушкиным, Вяземским. Они ценили ее беседу, посещали ее салон. В 1832 г. Россет вышла замуж за чиновника Министерства иностранных дел, дипломата Н. М. Смирнова и несколько лет провела за границей. В 1837 г. ее муж перевелся в Министерство внутренних дел, семья вернулась в Россию. Но Александра Осиповна по-прежнему много времени проводила за границей. В 1840-е гг. она подружилась с Гоголем и постоянно с ним переписывалась. С 1845 г. жила в Калуге — ее муж получил пост калужского губернатора. В 1855 г. он был назначен петербургским гражданским губернатором, и они вернулись в столицу.
Публикуется по: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
1 Со слов А. О. Смирновой в марте 1834 года Пушкин записал в «Дневнике»: «13 июля 1826 года в полдень гос[ударь] находился в Царск[ом] Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец <..>. Фрейлина подняла платок в память исторического события».
Рассказ мемуаристки явно неточен.
Всеподданнейший доклад Верховного уголовного суда был представлен Николаю утром 10 июля 1826 года. Николай существенно смягчил приговор, по которому к смертной казни были приговорены 36 декабристов. Для 31 из числа осужденных смертную казнь он заменил другими карами. Судьбу пятерых, поставленных им вне разрядов, царь предоставил якобы на усмотрение суда.
В действительности решение о казни главных преступников Николай принял задолго до получения доклада Верховного уголовного суда, работа которого была лишь имитацией действительного правосудия. Уже 6 июня 1826 года Николай писал Константину: «В четверг начался суд, со всей подобающей торжественностью. Заседания идут без перерыва с 10 часов утра до 3 часов дня, и, несмотря на это, я еще не знаю, приблизительно к какому числу может кончиться. Затем последует казнь — ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания. Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости. Во временной Исаакиевской церкви будет отслужено очистительное богослужение за упокой душ тех, которые погибли 14-го, и молебствие в благодарность Провидению, сохранившему нас от всех несчастий, которые едва не обрушились на нашу дорогую родину». При этом Николай не стал брать на себя ответственность за казни и предпочел укрыться за ширмой учрежденного им трибунала. 10 июля он писал императрице Марии Федоровне: «Я отстраняю от себя всякий смертный приговор, и участь этих пяти наиболее презренных предоставляю решению Суда; эти пятеро: Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. 24 человека взамен смертной казни приговорены к пожизненным каторжным работам; в их числе: Трубецкой, Оболенский, Волконский, Щепин-Ростовский и им подобные».
2 Императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь, однако Екатерина II вернулась к высшей мере наказания за государственные преступления. В юридическом обосновании правомочности казни декабристов, составленном М. М. Сперанским по поручению Николая I, в качестве прецедентов фигурируют приговоры Мировичу и Пугачёву.

П. А. Вяземский
Записная книжка
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — князь, представитель одной из древних и знатных фамилий, литератор, мыслитель. С 1817 по 1821 год служил при главе администрации Цдрства Польского Н. Н. Новосильцеве, участвовал в подготовке будущей конституции России — «Уставной грамоты». За демонстративно либеральные устремления был отозван из Польши, в знак протеста подал в отставку и сложил с себя придворное звание камер-юнкера. Тяжело пережил трагедию 14 декабря, сохранил, с большим для себя риском, портфель И. И. Пущина с конспиративными бумагами. Резко осудил казнь пятерых декабристов, а позже — подавление польского мятежа. Находился на сильном подозрении у Николая I. В 1830 годы был вынужден под угрозой преследования вернуться на службу. Был определен вопреки его желанию в чуждое ему Министерство финансов. С возрастом сменил либеральные воззрения на сугубо консервативные.
Знаменитые «Записные книжки» П. А. Вяземского, которые он вел большую часть жизни, не только драгоценный источник, содержащий важнейший фактический материал, но и часто глубокий историософский текст. Многие записи 1820–1830-х гг., если бы были обнаружены властями, могли стоить князю свободы.
Публикуется по: Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963.
1 Шервуд Иван Васильевич (1798–1867) — сын англичанина-механика, переселившегося в Россию. Служил унтер-офицером 3-го Украинского уланского полка. Сумел войти в доверие к молодым членам Южного общества и написал обширный донос, который был передан через Аракчеева Александру I. Одобренный царем продолжил свою провокаторскую деятельность. После разгрома тайных обществ был переведен офицером в гвардию и получил по решению Николая I приставку к фамилии — «Верный».
2 Вяземский обыгрывает презрительную шутку, ходившую в гвардии: вместо «Верный» предлагалось читать «Скверный».

М. А. Корф
Записки
О М. А. Корфе см. с. 584 наст. изд.
Коронация Николая I состоялась 22 августа 1826 года. А. О. Смирнова-Россет вспоминала: «Коронация была великолепная, затем последовал обед в Грановитой палате, а потом не было конца балам и праздникам. Народу был устроен праздник на Ходынке, жареные быки, бараны, сласти и вино и пиво. Бал и пляс до вечера, но тут некоторых почти до смерти раздавили».
Пушкин прибыл в Москву 8 сентября 1826 года. Фельдъегерь привез Пушкина прямо в канцелярию дежурного генерала, который сразу же известил о его прибытии начальника Главного штаба И. И. Дибича. Распоряжение, сделанное им на записке дежурного, гласило:
«Нужное, 8-го сентября. Высочайше поведено, чтобы Вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни». По прибытии во дворец Пушкин сразу же был представлен государю.
П. А. Вяземский известил А. И. Тургенева: «Пушкин здесь и на свободе… Государь посылал за ним фельдъегеря в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею… Государь обещал сам быть его цензором».
Николай I после свидания с Пушкиным сказал Д. Н. Блудову: «Знаешь ли, что я нынче говорил с умнейшим человеком в России?».
Подробное содержание беседы царя с Пушкиным неизвестно. Из отдельных фраз и реплик, которые дошли до нас, ясно, что речь шла о 14 декабря, о политике правительства, о цензуре. Вероятно, Пушкин высказал Николаю I тот же взгляд на Декабрьское восстание, который чуть позже изложил в «Записке о народном воспитании», где писал о «ничтожности замыслов и средств» мятежников и «необъятной силе правительства, основанной на силе вещей».
Публикуется по: Русская старина. 1899. Вып. 5, 8.

М. А. Корф
Жизнь графа Сперанского
О М. А. Корфе см. с. 584 наст. изд.
Фундаментальное сочинение М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского», изданное автором в 1861 году в начале Великих реформ, помимо прочего было данью Корфа памяти великого реформатора, школу которого в свое время прошел молодой честолюбивый чиновник в комиссии по созданию Свода законов Российской империи. Умный и дельный бюрократ (в точном смысле этого термина), Корф оценил точность и строгость мысли М. М. Сперанского, его тщательность проработки любой проблемы, что помогло самому Корфу сделать блестящую чиновничью карьеру.
«Жизнь графа Сперанского» — добросовестный и насыщенный разнообразной документальной информацией труд, дающий представление не только о личности и деятельности героя, но и о принципиальных чертах двух царствований — Александра I и Николая I.
Публикуется по: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861.

П. Г. Дивов
Дневник
Дивов Павел Гаврилович (1765–1841), будучи дипломатом, оказался в Варшаве во время польского мятежа 1794 года, был арестован восставшими и 9 месяцев просидел в крепости, что определило его отношение к Польше.
С 1805 года возглавлял Секретный архив Министерства иностранных дел, с 1819 года сенатор. По убеждениям — крайний консерватор, противник любых либеральных реформ как при Александре I, так и при Николае I. Автор чрезвычайно ценного для историков дневника.
Публикуется по: Дивов П. Г. Дневник // Русская старина. 1891. Вып. 3, 1898. Вып. 1.

А. Х. Бенкендорф
Император Николай I в 1828–1831 годах
Об А. Х. Бенкендорфе см. с. 591 наст. изд.
Публикуется по: Русская старина. 1896. Вып. 6, 7, 10; 1898. Вып. 2.
1 В 1827 г. Россия, Англия и Франция, подписавшие Лондонскую конвенцию о посредничестве между Османской империей и восставшими греками, выслали объединенный флот к берегам Греции для демонстрации своего намерения добиться от султана определенных уступок. 20 октября 1827 г. союзный флот в Наваринской гавани столкнулся с турецко-египетским флотом Ибрагим-паши и уничтожил его.
В ответ турецкий султан расторг все предыдущие соглашения с Россией и 8 декабря 1827 г. объявил «священную войну» против нее. 2 апреля 1828 г. был издан царский манифест о войне с Турцией. Стотысячная армия генерал-фельдмаршала Витгенштейна заняла придунайские княжества.
2 Осада Браилова 7-м пехотным корпусом началась 1 мая 1828 г.; 7 июня крепость сдалась.
3 Переправа через Дунай возле дер. Сатуново состоялась 27 мая 1828 г.
4 Крепость Шумла была осаждена одновременно с Варной, но турецкие гарнизоны в них всё усиливались. Наши силы между ними оказались как бы в блокаде. Под Шумлой стояло всего 15 тысяч нашего войска, страдающего от болезней и голода. Осада крепости оказалась затяжной.
5 Варна сдалась 29 сентября 1828 г.
6 Перевод в кадровый состав — уменьшение штатной численности воинской части (остаются штаб– и обер-офицеры, большая часть унтер-офицеров и некоторое количество солдат для караульной службы и хозяйственных работ — т. н. «кадры»).
7 Причиной гибели А. С. Грибоедова стал его отказ выдать тегеранской толпе укрывшегося в российском посольстве евнуха-армянина, желавшего вернуться на родину; фанатическая тегеранская толпа, подогреваемая высшими духовными властями, разгромила посольство и убила «гяуров». Русское правительство не проявило достаточной политической воли в этом инциденте и постаралось замять его.
8 Адрианопольский мир был заключен 2 сентября 1829 г.
9 О реакции Николая I на Июльскую революцию см. воспоминания французского посла в Петербурге барона Бургоэна (с. 285–295 наст, изд.)
10 Толчком к Польскому восстанию послужили распространившиеся сообщения, что Николай I хочет послать польскую армию на подавление Бельгийской революции. Возмущение началось 17 (29) ноября 1830 г. в варшавской Школе прапорщиков. Варшава была захвачена восставшими. Великий князь Константин не бросил русские части против мятежного, польского корпуса, а предпочел отступить без кровопролития.
Николай I послал на подавление восставших стотысячную армию под командованием генерала И. И. Дибича. Однако поляки сопротивлялись более полугода. Восстание было подавлено только к осени 1831 г.
11 Военные поселения были созданы по замыслу Александра I в 1817 г. Главным их преимуществом считался более гуманный способ комплектования армии — крестьяне, забритые в солдаты, не были на долгие годы оторваны от своих семейств и продолжали работать на земле, т. е. кормить себя своим трудом. Поселян одели в мундиры, сформировали из них пехотные и кавалерийские части. Однако необходимость тянуть солдатскую лямку, жить по казарменному распорядку и в то же время заниматься тяжким крестьянским трудом была для поселян нестерпимым гнетом. Восстания в военных поселениях происходили неоднократно, и на подавление их зачастую приходилось бросать регулярные части.
12 Скорее всего имеется в виду деревня Ижора на тракте Петербург — Псков, неподалеку от пересечения с дорогой из Царского Села в Красное Село. Ныне — в Гатчинском районе Ленинградской обл.
13 Ср. с воспоминаниями инженер-полковника Панаева (см. с. 282–284 наст. изд.).
14 Вокруг царских резиденций в некоторых случаях выставлялась цепь дозоров.

Рассказ инженер-полковника Панаева
Николай Иванович Панаев — с 1825 по 1831 г. инженер-подполковник, с 1821 г. работал в поселенной службе. В 1824 был назначен производителем работ в округе поселенного Гренадерского императора австрийского полка, был занят только инженерными работами и переведен в Инженерный корпус: строил экзерциргауз, церковь, госпиталь, казармы, ресторацию и т. п. Поэтому его знали во всем округе, но никем он непосредственно не командовал.
В июле 1831 г. в Старой Руссе и округах 2-й и 3-й Гренадерских дивизий вспыхнул «неслыханный мятеж», про который Панаев написал: «Я лучше бы согласился вытерпеть несколько регулярных сражений, чем быть захваченным в народный бунт». Поводом к бунту послужила эпидемия холеры и слухи об умышленных отравлениях (была захвачена женщина якобы с ядом), но основной причиной стала ненависть к начальству и к самому устройству жизни в поселениях («Для дураков яд да холера, а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было», — сказал Панаеву один из старых умных крестьян). Было убито 18 человек офицеров, врачей и фельдшеров, 41 человек ранен и изувечен.
Н. И. Панаев проявил незаурядное мужество (там же находилась его жена с недавно родившимся ребенком), дипломатический талант и умение разговаривать с простым народом. Он принял командование на себя, умелыми маневрами расколол восставших, стал главою избранного ими комитета управления. Он спас жизнь 38 офицерам, арестовав их и отправив потом в Новгород, сохранил 150 тысяч рублей казны, порох и оружие; послал депутацию в Петербург к царю.
После подавления мятежа 160 поселян были закованы в кандалы и отправлены в Новгород. Николай I произвел Панаева в полковники и наградил 900 руб. (из которых 90 руб. были вычтены как налог).
В августе попытка бунта повторилась, причем Панаева хотели убить.
Публикуется по: Бунт военных поселян в 1831 году. Воспоминания очевидцев. СПб., 1870.

П.-Ш.-А. Бургоэн
Воспоминания о современной истории
Поль-Шарль-Амабль де Бургоэн (1791–1864) — барон, сын дипломата и писателя Жана-Франсуа Бургоэна. Воевал в армии Наполеона в России. С 1828 по 1832 гг. был французским посланником в России, пользовался уважением и доверием императора Николая I. Участвовал в придворных развлечениях. Сохранился его рассказ о костюмированном бале 4 января 1830 г. в Аничковом дворце. Участники бала-маскара-да были одеты в костюмы персонажей древнегреческих мифов, причем каждый обращался к императорской чете со стихотворным монологом, специально для этого случая сочиненным. К примеру, графиня Е. Ф. Тизенгаузен произнесла написанное по ее просьбе Пушкиным стихотворение «Циклоп». По словам Бургоэна, «русские и французские стихи были прочтены или пропеты этими аллегорическими лицами. Особенные одобрения заслужили переодевания молодых, дам, выбранных нарочно для того, чтобы представлять привлекательную противоположность с теми божествами, чьи военные доспехи или грозные атрибуты они носили. Так, красавица графиня Строганова явилась в пурпуровой тунике, в золотой кирасе и в пернатом шлеме бога Марса. Точно так же прелестная графиня София Апраксина, замечательная тонкостью и правильностью черт лица, вышла на середину зала, одетая Геркулесом; она имела на себе шкуру Немейского льва и держала огромную палицу, поразившую Лернейскую гидру». Бургоэн был не только участником маскарада, но и автором нескольких стихотворений, прочитанных там.
В 1849–1857 гг. П.-Ш.-А. Бургоэн — французский посланник в Мадриде. С 1862 г. — сенатор. Написал несколько книг: «Узник в России» (1816 г.), «На железных дорогах Германии» (1841 г.), «Воспоминания о современной истории» (1864 г.).
Оригинал на французском языке.
Публикуется по: Отечественные записки. 1864. Т. 157. Вып. И, 12.
1 25 июля 1830 года французский король Карл X, нарушив конституцию, издал шесть ордонансов (указов короля): о роспуске палат Законодательного собрания, об изменении действующего избирательного закона, об отмене свободы печати и введении цензуры, о созыве новых избирательных собраний. Через день, 27 июля, в Париже началось восстание, 29 июля король принужден был бежать из столицы. Парламент объявил Карла X низложенным и провозгласил наместником королевства герцога Луи-Филиппа Орлеанского. 2 августа Карл X отрекся от престола в пользу своего внука, герцога Бордоского, однако Законодательное собрание предложило корону Луи-Филиппу, который и был провозглашен новым французским королем.
Николай I, полагавший себя главой европейских монархов и верховным блюстителем и защитником принципов легитимизма, был возмущен незаконным, революционным способом смены власти во Франции и навсегда сохранил неприязненные чувства к «узурпатору» французского престола королю Луи-Филиппу. Оттого к революции 1848 г., свергнувшей Луи-Филиппа и установившей во Франции республику, Николай I отнесся более терпимо, чем к революции 1830 г.

А. В. Никитенко
Дневник
Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) — одаренный юноша, крепостной, получивший вольную стараниями Жуковского и его друзей. В 1825 году был домашним учителем младшего брата декабриста Евгения Оболенского, и в дни междуцарствия скорее всего был осведомлен о делах тайного общества. Сжег свой дневник за этот период, что стало невозвратимой потерей для историков. В дальнейшем окончил Петербургский университет, обратил на себя внимание литературными опытами, в 1832 году назначен адъюнктом кафедры русской словесности, а в 1834 году стал профессором. Одновременно был назначен цензором и, будучи человеком честным и порядочным, не раз оказывался в трудном положении. С восторгом встретил Великие реформы Александра II.
Оставил важнейшие для изучения эпохи воспоминания и дневник. Публикуется по: Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. М., 1955.

А. С. Пушкин
Переписка Дневник
Переписка Пушкина, начиная с 1825-го и по середину 1830-х годов, дает яркое представление как об эволюции отношения поэта к императору, о трагическом и унизительном его положении, о крушении надежд на благородство и просвещенность Николая, так и выразительно характеризует самого императора, уровень его понимания роли А. С. Пушкина в отечественной культуре.
При чтении надо иметь ввиду, что А. Х. Бенкендорф, которого император поставил между собой и поэтом, только транслировал высочайшие представления. Сами же письма Пушкина можно назвать обвинительным документом.
Публикуется по: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. Письма. М.; Л., 1949; Т. 8. Автобиографическая и историческая проза.
1 Имеется в виду, конечно, Николай I.
2 В это время император, рискуя жизнью, посетил холерную Москву, чтобы успокоить народ.
3 Манифест от 25 января 1831 года «О вступлении действующей армии в пределы Царства Польского для усмирения мятежников» был издан в ответ на решение правительства Царства Польского, объявившего династию Романовых низложенной с польского престола.
4 Джордж Каннинг (George Canning) (1770–1827) — министр иностранных дел Великобритании во время Коалиционных войн с Наполеоном. Дж. Канинг в своей политике стремился к невмешательству Великобритании в европейские дела, вывел страну из Священного Союза.

[Н. Ф. Ржовская]
Назар Иванович Рыбников, мануфактур советник и кавалер
В 1820–1830-е гг. в России в целях развития индустрии, ремесел, торговли и сельского хозяйства стали проводиться сельскохозяйственные и промышленные выставки. Финансированием и организацией их ведал Мануфактурный совет — совещательный орган при Министерстве финансов. В выставочные комитеты входили чиновники и предприниматели. Экспонентами выступали государственные ведомства, казенные и частные предприятия, частные лица, в т. ч. иностранцы. В начале 1830-х гг. среднее число участников равнялось пяти сотням, а посещало выставки ежегодно 125 тысяч человек. Участники, представившие достойные образцы, получали золотые и серебряные медали (большие и малые); медали на орденских лентах для экспонентов из податных сословий. Кроме того, наградами являлись так называемые похвальные публичные отзывы, напечатанные в газетах. Участники могли получить и денежные премии, звания мануфактур– и коммерции советника. Важным результатом могло стать право изображать государственный герб на вывесках, торговых клеймах, рекламной продукции и т. д.
Верховная власть всячески демонстрировала свое внимание к активности торгово-промышленных кругов. Монархи посещали эти выставки, организовывали приемы предпринимателям, которые не упускали удобного момента для сообщения императору своих чаяний. В данном случае купцы просили сохранить таможенные тарифы для зарубежной продукции, а также облегчить положение тех фабрикантов и торговцев, которые возродили производство и торговлю после бедствий 1812 года с помощью государственной ссуды, но оказались в затруднительном положении при ее погашении.
Публикуется по: Император Николай и московское купечество на обеде в Зимнем дворце 13 мая 1833 года / сообщ. Ржовская Н. Ф. // Русская старина. 1886. № 9.

Е. Пахолкова
К характеристике императора Николая Павловича
Обучение в отечественных военно-учебных заведениях (особенно в XVIII — первой половине XIX вв.) было не только образовательным процессом, но и формой социальной поддержки. Для небогатых дворян определение ребенка в кадетский корпус на казенное обеспечение имело большое значение. В данном случае царская милость действительно была неслыханной. Пажеский корпус был привилегированным военным училищем, право на поступление в которое имели дети чиновников высших классов, а также те, у кого были особые военные заслуги. Сын мелкого гражданского провинциального чиновника не мог даже подумать о прошении в приеме в это учебное заведение.
Этот рассказ — колоритная картина на тему «за царем служба не пропадет». Николай I предстает в нем всевидящим и благодарным монархом, не забывающим тех, кто продемонстрировал страсть к военному делу.
Публикуется по: Пахолкова Е. К характеристике императора Николая Павловича // Исторический вестник. 1903. Т. 94, вып. 12.
1 Зоря (заря) — особый сигнал, подаваемый музыкальными инструментами (трубой, барабаном) и одновременно церемония начала дня в военном лагере и его окончания (отбой). Вечерняя зоря по случаю окончания лагерного сбора считалась особо важным событием и обыкновенно проходила в присутствии представителей царской фамилии.
2 Всадники Кавказского Линейного казачьего войска (в 1860 г. переименовано в Терское казачье войско), составлявшие царский конвой.

Н. А. Решетов
Дела давно минувших дней
История с Юлией Дублянской — также вариант сюжета о том, как можно добиться справедливости, припав к стопам самодержца. Сам же сюжет — из мира сказок о том, что правда торжествует, если за нее беззаветно бороться. О востребованности такой схемы свидетельствует ее использование А. С. Пушкиным в повести «Капитанская дочка», где Мария Ивановна встречает в царскосельском парке даму и излагает ей свою печальную историю. Дама оказывается императрицей, которая «видит правду» и восстанавливает справедливость.
Публикуется по: Решетов Н. А. Дела давно минувших дней // Русский архив. 1886. Вып. 3.

П. X. Граббе
Из памятных записок
Павел Христофорович Граббе имел огромный военный опыт (Коалиционные войны 1806–1807, 1812–1814 гг.; Русско-турецкая война 1828–1829 гг., Польская кампания 1830–1831 гг., Венгерский поход 1849 г., бои с горцами Кавказа в 1838–1848 гг.). Он действительно, как сказано в его записках, «был испорчен войной для маневров».
Сбор такого колоссального количества кавалерии в окрестностях Вознесенска имел очень ограниченное учебное значение. В большей мере это была демонстрация военной мощи империи после подавления восстания в Польше в 1831 г., что сопровождалось антироссийскими выступлениями в Европе. Презентация огромной массы конницы была и напоминанием о том, что за двадцать лет до этого некоторые из участвовавших в смотре полков находились в Париже и его окрестностях после капитуляции французской столицы.
Публикуется по: Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // Русский архив. 1873. Т. 21, вып. 5.
1 Речь идет о маневрах и о грандиозном смотре войск (прежде всего кавалерии) летом 1837 г. на равнине возле г. Вознесенска (ныне в Николаевской области Украины). Результаты подготовки к этому мероприятию (улучшенные дороги, устроенные места для размещения личного состава, провианта и фуража) оказались очень полезными во время Крымской войны при переброске войск на полуостров.

Сон юности: записки дочери императора Николая I Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской
Ольга Николаевна (1822–1892) — великая княжна, дочь Николая I, в замужестве — королева Вюртембергская. По матери — из прусского королевского дома.
В ее образовании и воспитании принимали участие П. А. Плетнёв и В. А. Жуковский, привившие ей интерес и уважение к русской литературе. С последним она переписывалась много лет, уже будучи супругой принца, а затем короля Вюртембергского.
Ольга Николаевна, писавшая свои воспоминания в старости, существенно идеализирует собственную и окружающую ее жизнь в Петербурге. Но при этом она была умна, наблюдательна и умела по достоинству оценить те фигуры из окружения своего отца, которые того заслуживали. Так, она выразительно характеризует Павла Дмитриевича Киселёва, одного из наиболее выдающихся деятелей николаевской эпохи, упорного сторонника отмены крепостного права. Она понимает роль и значение Сперанского.
Делает ей честь и понимание реальной позиции Николая по крестьянскому вопросу: «Папа, несмотря на свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого вылиться».
В то же время нужно с осторожностью относиться к некоторым впечатлениям юной великой княжны, плохо понимавшей подоплеку событий. Это в первую очередь относится к истории гибели Пушкина, которая ее потрясла.
«Папа, который видел в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился к нему с большим вниманием и это внимание распространял на его жену… Папа был совершенно убит и с ним вместе вся Россия, оттого, что смерть Пушкина была всеобщим русским горем. <..> Папа освободил Пушкина от всякого контроля цензуры. Он сам читал его рукописи. Ничто не должно было стеснять дух этого гения, в заблуждениях которого папа никогда не находил ничего иного, как только горение мятущейся души». Нет надобности опровергать благородную наивность подобной трактовки ситуации. Известно, как подозрительно, а подчас и пренебрежительно относился император к Пушкину, и чего стоила поэту двойная цензура, на которую он был обречен.
Публикуется по: Сон юности: Записки дочери Николая I. М., 2017.
1 Супруга великого князя Михаила Павловича, великая княгиня Елена Павловна (в девичестве — принцесса Вюртембергская), была в высшей степени незаурядной личностью. Европейски образованная и европейски мыслящая, к которой с почтением относился Пушкин, знавший цену лицам этого круга, она сумела объединить вокруг себя широкий круг либерально мыслящих людей. Она стала верной сподвижницей Киселёва в деле подготовки крестьянской реформы.
То, о чем пишет Ольга Николаевна, это, так называемая карловская инициатива, — разработанный на базе украинского имения Карловка, где проживало около 15 тысяч крестьян, проект освобождения крестьян с землей за выкуп.
2 Война за гегемонию в германском мире, когда фактически речь шла о том, кто сможет объединить раздробленную на множество разновеликих государств Германию. Это была война двух коалиций, во главе которых стояли: Австрия, поддержанная Баварией, Саксонией, Баденом и Вюртембергом, и Пруссия, объединившаяся с Италией. В результате поражения Австрии с союзниками Итальянское королевство расширило свои пределы и подтвердило независимость от Вены, а Пруссия сделала решающий шаг на пути объединения Германии в единую империю.
Драматизм положения Ольги Николаевны заключался в том, что Бисмарк в это время налаживал связи с Российской империей, а с Австрией после Крымской войны отношения у России были холодные. Отсюда и обида Марии Николаевны.

Письмо-наставление императора Николая I цесаревичу Александру Николаевичу, врученное ему перед поездкой по России в 1837 году
Письма Николая I великому князю Александру Николаевичу
Как наставление, так и письма Николая сыну заставляют вспомнить характеристику, которую дал в своих записках В. А. Жуковский, близко его наблюдавший: «Ничего не могло быть трогательнее великого князя в домашнем быту»[304].
Действительно, судя по многочисленным свидетельствам, Николай и будучи великим князем, и императором с любовью и заботой относился к своей семье, что резко контрастировало с его поведением вне домашнего круга.
Путешествие по России, в течение которого наследник посетил 30 губерний, имело целью как познакомить будущего государя с его страной, так и продемонстрировать народу грядущего повелителя.
Великого князя сопровождали — один из его воспитателей генерал-адъютант А. А. Кавелин, флигель-адъютант полковник С. А. Юркевич, обучавший наследника военным наукам и польскому языку, и В. А. Жуковский.
Некоторое своеобразие ситуации заключалось в том, что Кавелин был в свое время членом декабристского Союза благоденствия и во время поездки по Сибири имел возможность увидеться в Тобольске со своим товарищем по тайному обществу, полковником М. М. Нарышкиным, отбывавшим там ссылку.
Впечатление, которое оставили у великого князя увиденные им декабристы, безусловно, способствовало облегчению их участи и тому, что в первый же день по вступлении на престол Александр II амнистировал этих государственных преступников.
Путешествие оставило значительный след в сознании девятнадцатилетнего великого князя. Он и его сопровождающие познакомились не только с верноподданнической любовью, но и ощутили зловещую опасность неуправляемых народных страстей. В одном из писем отцу Александр Николаевич писал: «Нигде народ не встречал меня с таким остервенением от радости… Я точно Бога благодарил, как выбрался из этого ужасного Калязина».
Что же касается самого императора, то главные события, которые его радуют, — удачные военные смотры. Не менее характерно и его представление о возможном будущем одного из подвластных народов. — «Башкиры добрый народ, но я полагаю, что полезнее со временем обратить его в хлебопашцы, ибо военной пользы от него нет, зло же может когда-нибудь от них произойти». Император читал «Историю пугачевского бунта», поднесенную ему Пушкиным, и знал о степени участия башкир в пугачевском мятеже.
Точно так же характерен подарок, который великий князь оставил, уезжая, отцу ко дню рождения — новый палаш.
Публикуется по: Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 г. / публ. Л. Г. Захаровой, Л. И. Тютюник. М., 1991.
1 Нептун — собака цесаревича.

Из дневника великого князя Константина Николаевича
Письма отца и старшего брата великому князю Константину Николаевичу и его комментарии к ним относятся к трагическому моменту в жизни августейшей семьи: болезни и смерти младшей дочери — великой княжны, вышедшей замуж за принца Фридриха-Вильгельма Гессен-Кассельского, Александры Николаевны, которую с детства звали Адини. И письма, и дневниковые записи Константина Николаевича еще раз свидетельствуют об искренней любви, с которой относились друг к другу августейшие родители и их дети.
Впоследствии это не помешало великому князю Константину Николаевичу трезво и сурово оценить результаты царствования его отца и стать активнейшим деятелем Великих реформ.
Публикуется по: Головин А. В. Записки для немногих. СПб., 2004.
1 Это относится к товарищам великого князя барону Сергею Фредериксу и барону Николаю Криденеру.
2 Командир «Ингерманланда» капитан 2-го ранга Мофет.

Воспоминания Г. И. Филипсона
Григорий Иванович Филипсон (1809–1883) — генерал от инфантерии. Военную службу начал с 14 лет. Закончил Николаевскую академию Генерального штаба и в чине капитана добился назначения на Кавказ, с которым и была главным образом связана его служба. Военную карьеру закончил в должности начальника штаба кавказской армии (1860). В 1861–1862 гг. был попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Был отправлен в отставку за слишком либеральное отношение к студентам.
Мемуарист может считаться образцом нечастого в николаевскую эпоху военного интеллигента. Был сторонником компромиссного
решения судьбы народов Западного Кавказа и противником их тотального выселения.
Посещение Кавказа императором Николаем I имело по высочайшему замыслу стратегическое значение. Оно должно было способствовать быстрейшему покорению Кавказа. В Петербурге очень туманно представляли себе кавказскую ситуацию, рассчитывая, что «дагестанский изувер» Шамиль явится в Тифлис просить прощения и милости у русского царя.
В воспоминаниях того же Филипсона демонстрируются неоднократные примеры этих чреватых тяжелыми последствиями заблуждений. «В Петербурге и не подозревали, что мы имеем дело с полумиллионным горным населением, никогда не знавшим над собой власти, храбрым, воинственным, и которое в своих горных заросших лесом трущобах на каждом шагу имеет сильные природные крепости. Там еще думали, что черкесы не более как взбунтовавшиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем султаном по Адрианопольскому трактату!»[305]
Николай считал, что его личное появление на Кавказе и встреча с представителями горских народов должны убедить неразумных горцев незамедлительно принять условия российской власти. Поездка была подготовлена миссией гвардии полковника Хан-Гирея, черкесского аристократа на русской службе. Хан-Гирей должен был объяснить горцам реальную ситуацию: «Внушить положительные понятия о силе и могуществе России, о невозможности противостоять ей и о неизбежности раннего или позднего покорения»[306].
В инструкции, в которой военный министр Чернышёв писал: «Нельзя предположить, чтобы сила сих убеждений, искусно представленных, не произвела над горскими племенами ожидаемого действия и чтобы они в прибытии его императорского величества в Кавказский край не увидели особенно счастливого для себя события, предоставляющего им возможность к самому благоприятному решению всех вопросов о будущем их устройстве»[307].
Экзекуция над полковником князем Дадиани, отставка Розена и фактическая ссылка начальника штаба Кавказского корпуса талантливого генерала В. Д. Вольховского были результатом раздражения императора, оскорбленного явной неудачей своей миссии. Сыграла роль и циничная интрига сенатора П. В. Гана, разработавшего совершенно негодную для Кавказа систему управления, которую после массовых волнений местного населения пришлось отменять.
Публикуется по: Воспоминания Г. И. Филипсона // Русский архив. 1883. Т. 52, вып. 6.

Высочайший приказ на имя Кавказских войск от 16 ноября 1832 года
17 октября 1832 г. российские войска взяли штурмом укрепленный аул Гимри, в котором был блокирован военный и духовный вождь горцев Северо-Восточного Кавказа имам Гази-Мухаммад (Гази-Магомед, Кази-Мулла). Этот мусульманский ученый и богослов в 1829 г. после провозглашения имамом Чечни и Дагестана объявил газават (священную войну) России, после чего боевые действия горцев против правительственных войск приняли гораздо более организованный и ожесточенный характер.
Николай I и большая часть отечественного генералитета до 1850-хгг. не понимали особого характера Кавказской войны, в которой нельзя было одержать победу в генеральном сражении или взятием важных крепостей. Император искренне полагал, что несколько сокрушающих ударов и гибель «вожаков» могут привести к покорению Чечни и Дагестана.
Публикуется по: Высочайший приказ на имя Кавказских войск от 16 ноября 1832 года // Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. Тифлис, 1881.
1 Лезгинами в официальных документах того времени называли народы горного Дагестана. Галгаевцы — этническая группа чеченцев, проживавшая в верховьях реки Ассы. Карабулаки — этнотерриториальная группа чеченцев. Существуют мнения что они — а) самостоятельный этнос; б) являются частью ингушей или чеченцев. Карабулаки поголовно эмигрировали в Турцию.

Собственноручное письмо г[енерал] — и[нспектора] Николая Павловича к ген[ералу] Нейдгардту от 2 февраля 1844 года
Письмо Николая I к генералу А. И. Нейдгардту, командовавшему тогда Отдельным Кавказским корпусом, о военных планах на 1844 г. иллюстрирует порочную практику руководства Российской империи руководить боевыми операциями из Петербурга, не имея достаточно ясных представлений о ситуации на театре военных действий. В это время Россия утратила контроль над большей частью горного Дагестана, в том числе над Аварским ханством с его центром в ауле Хунзах. Горцы нанесли несколько чувствительных ударов по русским войскам, взяли укрепления, прервали пути сообщения между отдельными районами. Император, глядя на карту, имея довольно смутные представления о реальностях войны в горах Чечни и Дагестана, на основании пояснений безответственного, но влиятельного полковника Н. И. Вольфа фактически связывает главнокомандующего А. И. Нейдгардта своими настоятельными советами. Успехов достигнуто не было и в 1844 г. в Тифлис прибыл другой начальник — М. С. Воронцов, который также не сумел одержать победу.
Публикуется по: Собственноручное письмо г. и. Николая Павловича к ген. Нейдгардту, от 2-го февраля 1844 года // Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 9. Тифлис, 1884.

[Дж. М. Даллас]
Американский посланник при дворе Николая I
Соединенные Штаты Америки до конца XIX столетия не входили в список великих держав, их заокеанское расположение вкупе с отсутствием мощного флота исключало их из состава действующих лиц на мировой военно-политической сцене. Сложности в отношениях с Великобританией сближали Вашингтон и Петербург, несмотря на колоссальную разницу в государственном устройстве и в политической культуре. С одной стороны — демократическая республика, с другой — монархия без намеков на конституционализм, но с большим числом признаков деспотии. Эта ситуация очень заметна в записках путешественников с обеих сторон. Американцы проявляют гораздо большую терпимость к тому, что в травелогах европейцев подвергается безусловному осуждению. Россияне же с большим пониманием относятся к нетрафаретности многих реальностей быта по ту сторону Атлантики. В некоторой степени потому, что Россия и США были взаимно экзотичны, путешественники фокусировали внимание на всем, для них необычном, воздерживаясь от анализа и необдуманных характеристик.
Публикуется по: Американский посланник при дворе Николая I // Вестник иностранной литературы. 1896. № 7.

А. де Кюстин
Россия в 1839 году
Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин (Custine Astolphe-Louis-Leonor marquis de) (1790–1857) — французский писатель, путешественник, хозяин интеллектуального светского салона в Париже.
Автор талантливых записок о путешествии по Испании, Швейцарии, Англии, Шотландии удостоился похвал Бальзака, был принят Гёте, был в дружеских отношениях со Стендалем. Он успешно пробовал себя в дипломатии, хотя таки и не занял какой-либо пост.
Книга «Россия в 1839 году», которую он написал, проведя в России два месяца, принесла ему европейскую известность и вызвала острый, хотя и недоброжелательный интерес российского общества.
Вера Мильчина, автор фундаментальных комментариев к научному изданию записок де Кюстина, подготовленных ею совместно с Александром Осповатом, писала: «Это был своего рода идеологический эксперимент: Кюстин захотел убедиться своими глазами, способна ли русская абсолютная монархия оправдать надежды, которые возлагают на нее французские легитимисты. Кюстин очень надеялся, что Россия эти надежды оправдает, но изначальный скептицизм и нежелание обманываться мнимостями, декорациями взяли свое. Эксперимент окончился тем, что монархист вернулся из России противником абсолютной монархии и сторонником представительного правления как меньшего из зол»[308][309].
В 1831 году, задолго до путешествия в Россию, де Кюстин так определил свои пристрастия: «Политика мне либо скучна, либо страшна, я ненавижу правительства, которые вынуждают весь свет работать на себя.
Правительства кажутся мне неизбежным злом, неотвратимым следствием общественного состояния; по мне лучшим будет то правительство, в работе которого принимает участие как можно меньшее число людей, если, конечно, правительство это не убивает свободу. <..> И ненавижу те лживые правительства, которые именуются представительными. Я хотел бы жить в большом государстве с чистой монархией, ограниченной мягкостью европейских нравов, или в стране маленькой и чисто демократической»[308][308].
Путешествие в Россию помогло де Кюстину сделать определенный выбор.
Читая его записки, надо иметь в виду, что память иногда явно изменяет де Кюстину. Так, совершенно невероятна сцена усмирения мятежа 14 декабря, которую мемуарист приводит как рассказ Николая. Николай гордился своим поведением в этот страшный для него день и в своих воспоминаниях точно воспроизводил реальность.
Восторженные описания внешности Николая следует читать, имея в виду наклонности самого Астольфа де Кюстина.
Публикуется по: Кюстин А. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008.
1 Есть предположение, что это княгиня Анна Чарторыйская, жена князя Адама Чарторыйского, одного из либеральных «молодых друзей» Александра I, а в 1839 году одного из лидеров польской эмиграции.
2 Генри Уильям Пэйджет, маркиз Энглези.
3 Герцог Арман-Урбен-Луи де ла Тур Ландри де Майе.
4 В Польше.

Ф. Б. Гагерн
Дневник путешествия по России в 1839 году
В 1839 г. по России проехал маркиз А. де Кюстин, опубликовавший в 1843 г. во Франции свои дорожные записки, неоднократно переиздававшиеся и переведенные на многие языки. Его труд был настолько болезненно воспринят в России, что полностью на русском языке был напечатан только в 1996 году. Острая критика порядков и нравов эпохи Николая I провоцировала написание и публикацию травелогов других иностранцев, не столь резко отзывавшихся о российской действительности.
Немец на голландской службе Ф. Б. Гагерн находился в России одновременно с Кюстином, круг его общения и география передвижения были гораздо уже. Его записки были опубликованы в 1857 году и, разумеется, по своему публицистическому уровню не шли ни в какое сравнение с мемуарами француза. Тем не менее они представляют собой довольно комплиментарный взгляд на фигуру императора, на его окружение и в целом на российские порядки.
Публикуется по: Гагерн Ф. Б. Дневник путешествия по России в 1839 году // Русская старина. 1886. Т. 51, вып. 7.

А. О. Смирнова-Россет
[Воспоминания]
Об А. О. Смирновой-Россет см. с. 596 наст. изд.
Публикуется по: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1999.
1 Высекли, конечно, не фельдмаршала, а его родственника.

А. П. Заблоцкий-Десятовский
Граф П. Д. Киселёв и его время
Потомок малороссийских дворян, выпускник физико-математического факультета Московского университета, талантливый математик и экономист Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский (1808–1881) стал ближайшим помощником Павла Дмитриевича Киселёва, назначенного в 1838 году министром государственных имуществ и приступившего к реформе положения государственных крестьян. Сам Заблоцкий-Десятовский, так же как и его шеф, был убежденным противником крепостного права и автором проекта его отмены, предвосхитившего великую реформу 1861 года.
Монументальный труд «Граф П. Д. Киселев и его время» являет собой свод разнообразного и ценнейшего материала.
Тексты, рассказывающие о совместной деятельности Николая I и Павла Дмитриевича Киселёва, имеют особое значение для понимания ведущих тенденций николаевского царствования. Одной из них было упорное стремление императора решить крестьянский вопрос. В этом отношении очень важно свидетельство А. О. Смирновой-Россет, также представленное в этом сборнике.
После победоносной для России войны с Турцией 1828–1829 гг., Киселёв, успешно командовавший войсками на дунайском направлении, был назначен правителем Молдавии и Валахии, где провел ряд прогрессивных реформ, включая крестьянскую. А. П. Заблоцкий-Десятовский приводит в своем труде сцену встречи Киселёва с императором вскоре после его возвращения из Дунайских княжеств.
Указ от 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах стал результатом работы одного из «секретных комитетов», которые Николай создавал для обсуждения наиболее острых проблем и в котором самое деятельное участие принимал П. Д. Киселёв. Помещик и крепостные могли заключать соглашение, по которому крестьянин становился лично свободным, земля оставалась в собственности помещика и соответствующий надел предоставлялся крестьянину на условиях, оговоренных в соглашении оброка или барщины. Осведомленная Смирнова-Россет была права — из 10 миллионов крепостных с 1842 по 1855 год в обязанные крестьяне перешло 24 708 душ мужского пола. Ас 1855 года началось нетерпеливое ожидание полноценной реформы.
Публикуется по: Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселёв и его время. Т. 1. СПб., 1882.
1 Французская консервативная газета.
2 Николай I был в ярости, когда узнал, что племянник Наполеона, Луи Наполеон, провозгласил себя императором французов вопреки установлениям, принятым в 1815 году, навсегда лишающим семейство Бонапартов права на французский престол.

А. В. Эвальд
Рассказы об императоре Николае I
Рассказы А. В. Эвальда относятся к разряду тех, которые появляются на свет и/или публикуются в обстановке актуализации неких событий или неких образов исторических деятелей. Магическое действие цифры 100 проявляется коммеморативным всплеском в виде организации юбилея, масштаб и формы которого зависят от множества факторов. В конце XIX — начале XX вв. Россия переживала юбилейную лихорадку: ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год, по городам и весям прокатывалась волна торжеств, посвященных какой-либо годовщине. Общество искало в прошлом ответы на вопросы о настоящем и будущем, активно использовало историческую аргументацию в политических дискуссиях. Так, в 1890-е годы критика царствования Николая I оказалась востребованной не только потому, что вдруг вспомнили о его дне рождения. В это время страна оценивала результаты либеральных реформ Александра II и государственных преобразований Александра III, которые нередко именуются контрреформами. Между последними и административными приемами и духом эпохи Николая I часто проводили параллели. Модернизация страны привела к заметным заимствованиям элементов западноевропейской культуры практически во всех сферах, что пугало сторонников особого российского пути, на страже которого стоял царь-юбиляр.
В этих правдоподобных записках читателя в поучительной и яркой литературной форме уверяют в безграничной справедливости царя, в его внимании ко всем подданным вне зависимости от их положения, в его отеческой заботе, которую может почувствовать каждый житель империи. Все эти рассказы о Николае I формируют образ идеального правителя, о котором когда-то мечтали и продолжают мечтают до сих пор жители России.
Публикуется по: Эвальд А. В. Рассказы об императоре Николае I // Исторический вестник. 1896. Т. 65, вып. 7.
1 Речь идет о беспорядках, которые происходили в европейской части Российской империи в рамках крестьянских волнений 1840-х гг., называемых часто картофельными бунтами. Предлогом и отчасти причиной этих волнений были принуждения властей сажать картофель.
2 В окрестностях Гатчины финны-ингерманландцы (потомки переселенцев из Финляндии в XVII веке) составляли значительную часть населения. Именно их автор называет чухнами, — обычным народным именованием эстонцев, финнов и карелов.
3 Сиротский институт (1803–1917) — учреждение, совмещавшее функции учебного, воспитательного и благотворительного заведения. До 1834 г. — Воспитательный дом, с 1837 г. — Гатчинский сиротский институт. С 1855 г. стал носить имя Николая I. В институте обучались сироты-дворяне, получавшие квалификацию учителей и чиновников-юристов.
4 Речь идет об одном из подразделений гарнизонных (местных) войск. Эти войска несли караульные и полицейские функции. Нерчинский гарнизонный батальон охранял многочисленных каторжников, а также продукцию местных заводов по производству цветных и благородных металлов.
5 Во время Венгерского похода российская армия понесла огромные санитарные потери из-за эпидемий холеры и тифа (чуть более 700 убитых и более 10 000 умерших от болезней солдат и офицеров).
6 Речь идет об осаде Севастополя англо-французскими войсками в 1854–1855 гг. во время Крымской войны.

Н. И. Кутузов
Состояние государства в 1841 году
Николай Иванович Кутузов (1796–1849) принадлежал к тому типу русских дворян, которые не могли равнодушно смотреть на современное им состояние российского государства, казавшееся им опасным и бедственным.
Он был членом Союза благоденствия и действительным членом Вольного общества любителей российской словесности, в которое входили Рылеев, Кюхельбекер, Николай и Александр Бестужевы, а также другие члены тайных обществ. Председателем был активный член Союза благоденствия Федор Глинка.
Будучи старшим адъютантом штаба Гвардейского корпуса с 1822 по 1825 год, Кутузов постоянно и близко связан был по службе с великим князем Николаем Павловичем.
Арестованный в декабре 1825 года, но оправданный, переведенный в статскую службу, он служил под началом М. М. Сперанского во Втором отделении Собственной его императорского величества канцелярии, задачей которого было систематизация и издание полного свода законов Российской империи.
Вскоре после событий 14 декабря 1825 года он решился подать Николаю записку, в которой пытался объяснить причины случившегося.
Будучи поклонником Адама Смита и его экономической теории, Кутузов в другой записке, поданной императору в 1841 году, объяснял тяжелое положение страны принципиальным неустройством во всех сферах государственной и народной жизни. Этот текст дает ясное представление о реальном положении России в это время.
Записка не имела последствий.
Публикуется по: Гершензон М. Эпоха Николая I. М., 1910.

С. С. Татищев
Николай I и иностранные дворы
Сергей Спиридонович Татищев (1846–1906) был человеком разнообразных дарований и незаурядной биографии.
Выходец из родового дворянства, он предпочел военной службе службу дипломатическую в ее активном варианте. Служил в Греции, в Австрии, принимал участие в секретных переговорах. Но, став жертвой клеветы, вынужден был оставить дипломатическую карьеру.
Возможно, именно желание полностью очистить свою репутацию заставило тридцатилетнего Татищева пойти волонтером на Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Ставший ординарцем при знаменитом генерале Э. И. Тотлебене и достойно проявивший себя во время боевых действий, Татищев был произведен в офицеры.
Дальнейшая его служба была связана с Министерством внутренних дел. Опытный дипломат налаживал связи между дипслужбой и заграничной агентурой.
Его первое исследование, «История социально-революционного движения в России в 1861–1881 гг.», было написано на основе материалов III Отделения. Этот аналитический труд, созданный для практического использования руководством политической полиции, в советское время лег в основу библиографического словаря «Деятели революционного движения в России».
Но в русской историографии Татищев остался как автор фундаментальных трудов — «Внешняя политика императора Николая I», «Император Николай I и иностранные дворы», «История российской дипломатии» и биография Александра II.
Публикуется по: Татищев С. С. Николай I и иностранные дворы. СПб.,1889.
1 Речь идет о возможном покушении на императора.

[Буткевич]
Драгоценное воспоминание в моей жизни
Записки отражают одну из сторон государственного управления дореволюционной России. Монархическая форма вкупе с развитым бюрократическим аппаратом провоцирует создание и развитие деятельности механизмов для того, чтобы канцелярии всех уровней и документация не становились непреодолимыми преградами между правящими и управляемыми. Николай I прекрасно понимал блокирующие возможности учреждений, внутренние интересы чиновничества (не случайно ему приписывают высказывание: «Россией управляю не я… Россией управляют столоначальники…»). Образование III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии было отчасти порождено стремлением создать административный механизм, параллельный уже существующему. Известно, что на протяжении всего своего царствования Николай I практиковал командировки доверенных лиц в разные концы государства, назначение таких же доверенных лиц в различные специальные комиссии для того, чтобы получить более или менее объективную информацию о состоянии дел. Такой же цели были подчинены и многочисленные аудиенции. Царь принимал у себя в резиденциях и во время поездок по стране большое число людей. Это был очень важный канал коммуникации власти и подданных, важный для обеих сторон.
Публикуется по: [Буткевич]. Драгоценное воспоминание в моей жизни о представлении, которого я имел счастие удостоиться у всемилостивейшего моего государя императора, в 28 день апреля 1846 года, в С.-Петербурге // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1870. Кн. 1. Смесь.

Ф. А. Бурдин
Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче
Бурдин Федор Алексеевич (1826–1887) — актер, переводчик французских пьес, сын дворового человека. Учился в 1-й Московской гимназии вместе с А. Н. Островским, с которым был дружен всю жизнь. Судьба Ф. А. Бурдина — характерная судьба одаренного «человека из низов», мечтавшего о театральной карьере: суфлер, затем актер Малого театра, актер провинциальных театров (в частности, Тифлисского); с 1847 по 1883 год служил в Александрийском театре, где постоянно встречался с Николаем I.
Известен как пропагандист драматургии А. Н. Островского, с успехом играл в его ранних пьесах. Дом Бурдина в Петербурге был своего рода культурным центром, в котором собирались актеры и литераторы.
Восторженное отношение к Николаю влюбленного в русский театр Бурдина определялось тем вниманием, которое император оказывал театру.
Публикуется по: Бурдин Ф. А. Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче // Исторический вестник. 1886. Вып. 1.
1 Романтический балет-феерия, либретто и постановка Филиппо Тальони, музыка — Теодора Лабарра.

М. А, Корф
Записки
О М. А. Корфе см. с. 584 наст. изд.
Публикуется по: Корф М. А. Записки. М., 2003.
1 Имеется в виду революция в Австрии.
2 В 1848 году восставшие венгры объявили независимость от Австрийской империи.
3 Речь идет о заговоре петрашевцев.
4 Дворец в Лазенковском парке Варшавы.
5 Имеется в виду разгром венгерских мятежников.

Речь императора Николая Павловича к депутатам санкт-петербургского дворянства
Эта речь Николая I — документ, широко известный. Фраза «Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция», — выразительное свидетельство то ли циничного лицемерия, то ли искреннего заблуждения императора. Впрочем, в сознании Николая парадоксальным образом сочеталось то и другое.
Публикуется по: Император Николай Павлович в его речи к депутатам С.-Петербургского дворянства//Русская старина. 1883. Т. 39, вып. 9.

И. С. Блиох
Финансы России XIX столетия
Иван Станиславович Блиох (1836–1902) — экономист, крупный предприниматель, организатор железнодорожных концессий, аналитик, предсказавший в конце XIX века принципиальное изменение характера войн — длительные позиционные сражения с протяженными линиями фронтов. Трагедия Первой мировой войны полностью подтвердила его прогнозы.
За свои заслуги перед российской экономикой был возведен в 1883 году в дворянское достоинство.
Его шеститомный труд «Будущая война и ее экономические последствия», первый том которого вышел в 1898 году, был переведен на английский, французский, немецкий и польский языки.
«Финансы России XIX столетия» в четырех томах, были изданы в 1882 году. Это подробная и отнюдь не только финансовая картина русской истории, захватывающая и XVIII век.
Приведенный фрагмент свидетельствует о стремлении Блиоха, ориентируясь на особенности российского бюджета времен Николая I, понять направление его внешней политики.
Блиох имеет ввиду вмешательство великих европейских держав в конфликт между турецким султаном и его формальным вассалом Мухаммедом-Али-пашой, наместником Египта. Поскольку Турция терпела поражения в войне с мятежным вассалом, то Николай I послал в помощь султану российский флот и сухопутный корпус. Обеспокоенные этим европейские страны добились компромисса между султаном и пашой, который был одобрен русским императором.
Русско-турецкая война 1828–1829 годов была непосредственно вызвана отказом Турции соблюдать ранее достигнутые договоренности, касающиеся, в частности, положения христианских народов на территории Османской империи. Турция потерпела поражение, а Россия существенно расширила свои владения на побережье Черного моря, включив в свой состав Анапу, Сухум, важный порт Поти и закрепив за собой юридически Восточный Кавказ, населенный черкесскими народами. Греция получила полную автономию, равно как и Сербия, Молдавия и Валахия. Под власть России окончательно перешла фактически вся Грузия.
Публикуется по: Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. СПб., 1882.

[Э. Лависс, А. Рамбо]
История XIX века
Восьмитомное издание истории XIX века, вышедшее в русском переводе под редакцией академика Е. В. Тарле, отличается разумной подробностью и спокойной объективностью.
В предисловии Тарле писал: «Лависс и Рамбо и их сотрудники очень нечасто отваживаются воспарить ввысь и философствовать, а довольствуются живым, связным конкретным изложением событий в их хронологической и непосредственно причинной связи. Нужно, с другой стороны, отдать им справедливость: и редакторы и авторы по мере сил стараются быть объективными и воздерживаются от полемических выпадов против неугодных им деятелей, партий, течений общественной мысли»[310].
Эту же академическую объективность сохраняют авторы, анализируя конфликты между державами и, в частности, обнаруживая механизмы, которые привели к изоляции России и тяжелой для всех участников Крымской войне.
Публикуется по: История XIX века / под ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 5.М., 1938.

Из воспоминаний баронессы М. П. Фредерикс
Мария Петровна Фредерикс (1832–1903) — дочь генерал-адъютанта барона Петра Андреевича Фредерикса, близкого ко двору. 14 декабря 1825 г., будучи командиром лейб-гвардии Московского полка, он пытался вразумить мятежные роты и был тяжело ранен князем Д. А. Щепиным-Ростовским. Юной Марии Петровне, разумеется, было известно прошлое отца, рисковавшего жизнью ради молодого Николая I.
Ее мать, баронесса Цецилия Владимировна (урожд. графиня Туровская), дочь камергера прусского двора, была с детства подругой принцессы прусской, ставшей женой великого князя Николая Павловича, а затем императрицей Александрой Федоровной. Эта близость сохранилась и в России.
Биография отца и матери определила взгляды и положение юной Марии Петровны. Истовая монархистка, боготворящая императора Николая I, она стала преданной фрейлиной Александры Федоровны и прекрасно знала изнутри жизнь августейшего семейства.
Публикуется по: Из воспоминаний баронессы М. П. Фредерикс // Исторический вестник. 1898. Вып. 1.

С. С. Татищев
Внешняя политика Николая I
О С. С. Татищеве см. с. 619 наст. изд.
Татищев как историк и дипломат анализирует наиболее трагический для императора Николая I аспект международной игры вокруг собственно боевых действий Крымской войны — предательство Австрии, на поддержку которой император твердо рассчитывал и позиция которой стала одной из главных причин поражения России. Значительные силы, которые были необходимы в Крыму, оказались скованы на русско-австрийской границе.
Публикуется по: Татищев С. С. Внешняя политика Николая I. СПб., 1887.

Д. А. Милютин
Воспоминания
Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912) был одним из наиболее выдающихся государственных деятелей России второй половины XIX века. Талантливый военный историк и теоретик, он был еще и не менее выдающимся практиком войны, закончившим свою боевую карьеру начальником штаба Отдельного кавказского корпуса на завершающем этапе покорения Кавказа.
Высоко оценивающий политическое устройство таких европейских государств, как Англия и Франция, Милютин прекрасно сознавал принципиальные пороки российской самодержавной системы. Как и его брат, Николай Алексеевич Милютин, один из главных деятелей крестьянской реформы, Дмитрий Алексеевич был убежденным противником крепостного права.
Проницательный А. В. Никитенко, вовсе не склонный как мемуарист к комплиментарности, писал: «Меня совсем пленил генерал Д. А. Милютин. Это человек с благородным образом мыслей, светлым умом и широким образованием. Он отлично понимает настоящее положение и необходимость лучшего»[311].
Милютин принадлежал к тому типу русских либералов, которые свободный образ мыслей сочетали с непреклонностью имперского мышления.
В качестве военного министра при Александре II, участника Великих реформ, Д. А. Милютин, преодолев сильнейшее сопротивление, сломавший петровскую модель армии, установивший всеобщую воинскую повинность, стремившийся к гуманизации армии, был при этом энергичным сторонником расширения пределов империи.
Так, после окончания Кавказской войны, потребовавшей огромных издержек и замедлившей экономическое развитие страны, Милютин, пользуясь доверием императора, настоял на активизации завоевания Средней Азии. А вопреки мнению «экономического блока» в правительстве Милютин убедил Александра II начать войну с Турцией в 1877 г.
В последние месяцы перед Крымской войной и во время нее полковник, а затем генерал-майор Д. А. Милютин оказывается в окружении Николая I и выполняет задания военного министра В. А. Долгорукого и таким образом оказывается осведомленным о секретных планах императора. В публикуемом фрагменте содержатся принципиально важные сведения, почерпнутые Милютиным из секретных записок Николая о «смелых планах экспедиций морских для понуждения Порты подчиниться его требованиям». В частности, Николай планировал «десант на берега Босфора и занятие самого Константинополя».
Публикуется по: Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000.

Воззвание, написанное собственноручно императором Николаем Собственноручно написанный и исправленный императором Николаем манифест 11 апреля 1854 года
Оба документа — яркое выражение мировидения Николая I, принявшего на себя миссию защиты христиан, находящихся на территории Османской империи.
Воззвание должен был обнародовать командующий Российской армией, вступившей в пределы, подвластные Турции.
Манифест объяснял народу Российской империи вынужденность действий русского императора, преданного идее всеобщего мира.
7 апреля 1854 года воззвание было отправлено в Варшаву князю Паскевичу.
Публикуются по: Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 2: Приложения. СПб., 1912.

Собственноручная записка императора Николая I о войне с Турцией
Император Николай I был прежде всего военным человеком. С самых юных лет он готовил себя к военной карьере, не надеясь занять русский трон. В конце концов он стал образованным в военном отношении генералом без практического боевого опыта. Маневрами он руководил энергично и умело. Его любимой сферой было военно-инженерное дело, и здесь он безусловно сделал много полезного для русской армии.
На театре боевых действий он побывал дважды: в 1828 году во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. на дунайском фронте (осада турецких крепостей Браилова и Варны), неоднократно подвергался опасности и вел себя мужественно. Но проявить себя полководцем ему было не суждено.
Публикуемая записка представляет собой варианты стратегических планов, которыми следовало руководствоваться в новой войне.
Теоретически это вполне профессиональный и разумный документ. Но император неверно оценил международную ситуацию — степень решимости Англии и Франции, а главное, позицию Австрии, которую он считал дружественной. Успешные действия противников в Крыму он считал, как видим, невозможными. В результате война пошла не по его плану.
Публикуется по: Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной политической обстановкой. СПб., 1912.

Предсмертное письмо императора Николая — князю М. Д. Горчакову
Письмо было написано императором за две недели до смерти. Оно свидетельствует о том, что Николай до последних дней внимательно следил за ходом военных действий. Важнее, чем само письмо, приложенная к нему записка, адресованная князю Варшавскому, — фельдмаршалу Паскевичу о возможном столкновении с Австрией, что привело бы к масштабным боевым действиям в пределах Российской империи и тяжело усугубило бы положение государства. Николай рассматривает и наиболее драматический вариант — вторжение вместе с австрийцами и французской армии.
В последние дни своей жизни он осознал реальное положение, в котором оказалась Россия в результате его внешней политики. В это время он становится поистине трагической фигурой.
Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1860) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, участник наполеоновских войн, Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., подавления восстания в Польше 1831 г. и Венгерской кампании. Он был опытным военачальником, но переломить ход событий в складывающейся очень сложной ситуации не мог бы и более талантливый полководец.
Когда Николай писал ему это письмо, Горчаков командовал южной амией, расположенной вблизи границ Дунайских княжеств, которые русские войска вынуждены были оставить, стараясь помочь Меншикову, оперировавшему в Крыму. 24 февраля 1855 г., вскоре после смерти Николая, Горчаков был назначен главнокомандующим русской армией в Крыму. Это был самый тяжелый период обороны Севастополя — с марта по август. Полевая армия под командованием Горчакова потерпела несколько тяжелых поражений, а Севастополь после отчаянной борьбы был сдан.
Последние годы своей жизни М. Д. Горчаков занимал пост наместника Царства Польского.
Публикуется по: Предсмертное письмо императора Николая — князю М. Д. Горчакову // Русская старина. 1881. Т. 32, вып. 12.

А. Ф. Тютчева
Дневники
Анна Федоровна Тютчева (1829–1889) — фрейлина великой княгини Марии Александровны с 1853 года.
Дочь Федора Ивановича Тютчева, она унаследовала от отца незаурядный ум и твердые монархические принципы. Оказавшись рядом с императорской фамилией в критический момент кануна Крымской войны, она наблюдала и запечатлела то, что можно назвать трагедией Зимнего дворца. Она оставила воспоминания о финале николаевского царствования и о драматическом царствовании Александра II. Это — политическая история в ее человеческом измерении.
Анна Федоровна понимала значимость совершающегося на ее глазах перелома — смерти того, кто в продолжении тридцати лет определял не только судьбу России, но и в значительной степени — Европы. Она старательно выясняла и фиксировала с максимальной подробностью обстоятельства этого события: «Большинство этих подробностей я узнала от самой цесаревны, от цесаревны, которая с этого утра уже императрица». Она выполняла миссию свидетельницы: «Я поцеловала руки императора, еще теплые и влажные, и не у шла, а встала около стены у изголовья и оставалась тут, пока проходила толпа, прощаясь с покойным».
Одаренная литературным талантом, Анна Федоровна передает не только фактическую сторону происходящего, но и воссоздает трагически-тревожную атмосферу смены эпох — как воспринималось происходящее окружением Николая.
В тех же дневниках, несколько позже, А. Ф. Тютчева пишет: «Как! Это величавое существование, занимавшее так много места в мире, казавшееся таким твердым, таким могущественным, разрушено в несколько часов!».
Любопытно свидетельство дочери о реакции ее отца: «Как будто нам объявили, что умер Бог»[312]. Так он сказал дочери, но она вряд ли поняла печальную иронию сказанного. А через несколько месяцев Ф. И. Тютчев писал жене: «Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил»[313].
Публикуется по: Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990.

[М. М. Мандт]
Ночь с 17 на 18 февраля 1855 года
Мартын Мартынович Мандт (1800–1858), выпускник Берлинского университета, с 1840 года был лейб-медиком Николая I. Он успешно лечил болезненную императрицу Александру Федоровну и единственный из придворных врачей поставил верный — смертельный — диагноз великой княжне Александре Николаевне (Адини). В том числе поэтому пользовался неограниченным доверием императора.
Его подробный рассказ о последних часах Николая вызван не только пониманием исторической значимости события, но и стремлением опровергнуть порочившие его слухи. В русском обществе Мандта обвиняли в том, что по просьбе императора он дал тому яд для самоубийства.
Эта версия полностью опровергнута имеющимися документами, фиксировавшими ход болезни и состояние здоровья Николая в последние годы жизни. Император страдал поражением печени и почек, организм его был ослаблен и не справился с тяжелой пневмонией. Реальное состояние государя вплоть до последних недель было скрыто его внешней брутальностью и статуарностью.
На мысль о самоубийстве наводила неожиданность для общества быстрой кончины императора, еще совсем недавно выезжавшего к войскам, равно как и его неизбежно тяжелое моральное состояние, вызванное крушением представлений о военной мощи России, переживаемое Николаем как личная трагедия. Было понятно, что он воспринимает непрерывные поражения русской армии как свое жизненное поражение, как невыполнение своего долга перед Россией.
Вскоре после смерти своего августейшего пациента М. М. Мандт навсегда уехал из России.
Публикуется по: Ночь с 17 на 18 февраля 1855 года. Рассказ доктора Мандта//Русский архив. 1884. Т. 53, вып. 1.

А. О. Смирнова-Россет
[Из письма от 8 марта 1855 года]
Об А. О. Смирновой-Россет см. с. 596 наст. изд.
Предлагаемый читателю небольшой фрагмент письма своей смысловой насыщенностью свидетельствует о точности взгляда Александры Осиповны. Здесь все значимо — и ее предположение о причине, по которой перед смертью император затворился в «келье… самом отдаленном углу своего огромного дворца», и то, что она обратила внимание на настольную книгу Николая — «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, изощренное руководство для праведной жизни, учившее помимо прочего укрощению гордыни — все это воспроизводит трагическую атмосферу последних месяцев жизни хозяина Зимнего дворца и всей России. В связи с этим вспоминается предсмертная фраза Николая, зафиксированная в дневнике А. Ф. Тютчевой, сказанная его духовнику: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно».
Публикуется по: Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 1929.
1 Неразорвавшаяся бомба (начиненное порохом ядро с фитилем), подобранная в Одессе после обстрела английским флотом и посланная в подарок императору как сувенир.

М. В. Юзефович
Несколько слов о императоре Николае
Михаил Владимирович Юзефович (1802–1889) — представитель малороссийского дворянства, за свою долгую жизнь, закончив Благородный пансион при Московском университете, отличился и на военной — во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., — и на статской службе. Во время боевых действий он был адъютантом генерала Николая Николаевича Раевского-младшего, друга Пушкина, покровителя сосланных на Кавказ декабристов.
После отставки, будучи инспектором народных училищ Киевской губернии, а затем помощником попечителя Киевского учебного округа, энергично способствовал распространению просвещения. Став председателем Киевской комиссии для разбора древних актов, внес серьезный вклад в русскую историографию.
Он был знакомцем Грибоедова и Дениса Давыдова, оставил очень достойные воспоминания о Пушкине, с которым познакомился во время войны, а тот счел нужным упомянуть его в «Путешествии в Арзрум».
С симпатией вспоминая в своих воспоминаниях о ссыльных декабристах в окружении Раевского, он начертал выразительный и очень непривлекательный портрет их гонителя, военного министра Чернышёва.
Тем интереснее взгляд М. В. Юзефовича на личность и значение царствования Николая I.
Помимо прочего, чрезвычайно ценно свидетельство Юзефовича о генерале С. Р. Лекарском, которого называли «тюремщиком декабристов». Этот эпизод объясняет, почему именно Лепарского, очень немолодого и заслуженного военного, назначил Николай I на эту весьма непростую должность.
Кроме того, этот текст отражает шок тех монархистов и вообще лиц правых взглядов, с симпатией воспринимавших Россию второй четверти XIX столетия: в списке фигур для памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде до последнего момента отсутствовал Николай I. Монумент, который по замыслу его создателей должен был не только отражать десять веков отечественной истории, но и дать оценку важнейшим событиям и главнейшим действующим лицам, создавался в эпоху либеральных реформ Александра II. Поэтому в его идейную основу было трудно заложить николаевские символы обскурантизма, правительственного произвола, откровенно враждебного отношения к европейским ценностям. Результатом такого подхода стало отсутствие среди бронзовых фигур Ивана IV Грозного — одного из самых известных правителей России. Рассуждения Юзефовича раскрывают также проблему, с которой сталкивались апологеты Николая I. С одной стороны, они не могли отказать императору в том, что он был верным последователем Петра Великого. Культ этого царя был светской религией империи Романовых, и все правители страны в разных формах демонстрировали преданность ему. С другой стороны, Петр I со своей модернизацией государства и общества, по мнению лиц, с подозрением относившихся ко всему европейскому, открыл ворота вредным западным влияниям. Еще один мотив записок — демонстрация неисчерпаемой милости царя, смягчающего участь серьезных преступников. Здесь же свидетельство о том, что даже в государственных интересах Николай I чуждался нечистоплотных приемов, отказываясь с помощью провокации арестовать заговорщиков.
Публикуется по: Юзефович М. В. Несколько слов о императоре Николае I // Русский архив. 1870. Т. 13, вып. 4/5.

П. А. Валуев
Дума русского во второй половине 1855 года
Петр Александрович Валуев (1815–1890) принадлежал к древней и заслуженной дворянской семье. Его биограф пишет: «Фамилия Валуевых действительно была достаточно древней. Легендарный ее предок Окатья Вал выехал из Литвы на Русь в начале XIV века, его сын и внук служили московскому князю и погибли в Куликовской битве. При Иване IV Федор Степанович Валуев, сын боярский, жалован поместьем в Московском уезде. Его ближайший потомок Григорий Леонтьевич принял участие в заговоре против Лжедмитрия»[314].
Как это часто бывало с русским родовым дворянством, к моменту рождения Петра Александровича семья была почти разорена. Во всяком случае юному аристократу предстояло делать карьеру, опираясь на собственные способности и трудолюбие. И того, и другого оказалось вполне достаточно.
С 1836 г. губернский секретарь (что соответствовало армейскому поручику) Валуев служит во II Отделении Собственной его величества канцелярии при М. М. Сперанском, который руководил кодификацией и изданием Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи. Это была прекрасная школа.
Валуев делал постепенную, но основательную карьеру, чему способствовали его блестящий ум и образованность.
В 1853 году, в канун Крымской войны, он был назначен губернатором Курляндской губернии и находился на этом посту до 1858 года.
Результатом знания разных уровней российской государственной системы и трезвого анализа положения страны, стала его записка «Дума русского», в которой он с горечью подвел итоги николаевского царствования. Она была подана великому князю Константину Николаевичу, убежденному стороннику реформ.
Валуеву предстояла длительная государственная карьера при императоре Александре II — министр внутренних дел, председатель Комитета министров, член Государственного совета.
Он оставил драгоценный для историков дневник.
Публикуется по: Валуев П. А. Дума русского во второй половине 1855 года// Русская старина. 1893. Т. 79, вып. 9.
1 Место маневров гвардии под Петербургом.

Примечания

1 Николай Павлович родился очень трудно. Екатерина, которая присутствовала при всех родах своей невестки и помогала повивальной бабушке, немедленно по рождении ребенка приказала вынести новорожденного на балкон царскосельского дворца и показать гуляющим третьего своего внука. Дежурным камер-юнкером был в этот день князь Сергей Михайлович Голицын. Он рассказывал, что Екатерина выразилась при этом: «Je n'ai eu d'enfants qui me donnat tant de fils a retordre (Ни с кем из детей у меня не было столько возни)». — Примеч. П. И. Бартенева, издателя «Русского архива».

2 неглазурованного фарфора. — Примеч. ред.

3 Александровский дворец (Новый царскосельский), построенный в 1792–1796 гг. по проекту Дж. Кваренги — Примеч. ред.

4 Нерасположение к памяти императрицы Екатерины, никогда не таимое императором Николаем I, было известно всем его приближенным. Враждебное чувство к полякам началось в нем отнюдь не вследствие лишь низкой их измены, а с самого первого еще младенчества, как мы увидим ниже. Наконец, касательно известной всем, и русским и иностранцам, страсти императора Николая к внешностям военной службы, мы находим в записках графа А. Х. Бенкендорфа следующее любопытное место: «Государь, — говорит граф, описывая гвардейские маневры 1836 года, — был неутомим: целый день на коне под дождем, вечером у бивачного огня в беседе с молодыми людьми своей свиты или в рядах войск, окружавших его маленькую палатку, он большую часть ночи проводил за государственными делами, которых течение нисколько не замедлялось от этого развлечения государя с своими войсками, составлявшего, по собственному его сознанию, единственное и истинное для него наслаждение». — Примеч. авт.

5 Столовый прибор (от франц, convert — накрытый). — Примеч. ред.

6 То есть всем собором. — Примеч. ред.

7 Речь идет о восстании Тадеуша Костюшко в Речи Посполитой, направленного против Конституции 1791 г., наделявшей шляхту особыми правами, и против политики сближения с Российской империей. — Примеч. ред.

8 От слов «Таким образом» отчеркнуто карандашом и рукою императора Александра II написано: «Это неправда». — Примеч. П. И. Бартенева.

9 Выход, приемный день (устар: cour — двор, франц., и Tag — день, нем.) — Примеч. ред.

10 Сколько мне известно, императрица Екатерина внучат своих держала постоянно при себе, и они только изредка посещали родителей своих как в Павловске, так и в Гатчине. — Заметка императора Александра Николаевича.

11 То есть крашеные химическим способом, с применением отходов виноделия, например винного камня (от лат. racemus — виноград). — Примеч. ред.

12 Концерты эти были даваемы иногда с участием самих членов императорской фамилии. Так, например: «18 октября 1797 года был комнатный концерт перед балом, начавшийся в исходе 7-го часа и продолжавшийся до 8 часов 25 минут, в кавалерской комнате, который составлять изволили вместе с музыкантами государи великие князья и государыни великие княгини (Елизавета Алексеевна и Анна Феодоровна) и все великие княжны (Мария, Александра, Елена и Екатерина Павловны) и некоторые придворные. Для сего поставлены клавиры и пульпеты после обеда от средины комнаты к дверям до коридора, где пост кавалергардов». — Примеч. авт.

13 То есть полонезом. — Примеч. ред.

14 Присвоенного офицерским вицмундирам лейб-гвардии Конного полка, коего он был шефом. — Отметка государя императора.

15 В продолжение всей своей жизни император Николай любил держать при себе собак разных пород. Эта привычка взята им была, таким образом, с самого юного возраста. — Примеч. авт.

16 Я выбрал вас воспитателем моих сыновей (нем.).

17 Если вы не хотите сделать это для меня, вы должны сделать это для России; но я предупреждаю вас, чтобы вы не превращали моих сыновей в таких же сорванцов, как немецкие принцы (нем.).

18 О частом употреблении розог можно заключить из того, что Михаил Павлович, однажды (19 апреля 1804 г.) сделав какой-то маловажный проступок, пришел к своей няне и сам просил, чтоб она его высекла. Вероятно, он думал отвратить этим сильнейшее наказание гувернеров. — Примеч. авт.

19 По привычке и любви императрицы Марии Феодоровны к французскому языку даже ежедневные журналы все были писаны (русскими) на этом языке. Только Ламсдорф, не зная достаточно французского языка, писал по-немецки. — Примеч. авт.

20 Единственный упрек, который можно сделать великому князю Николаю, что в его письмах генералу Ламсдорфу недостает открытости и искренности (франц.).

21 Мундиры эти делались вроде курточки, с шитым воротником и двумя бортами пуговиц. Панталоны были спереди пришиты к мундиру, с которым и надевались зараз. У г-жи Вечесловой сохранился один такой мундир 1802 или 1803 года довольно толстого сукна, на холстинной подкладке. В подобном же мундире великий князь Николай Павлович изображен на медальоне, подаренном им своей няне в 1803 году, о чем скажется ниже. — Примеч. авт.

22 Писано в августе 1857 года. — Примеч. авт.

23 «сообщает всем своим движениям чрезмерную порывистость»; «во время игр он почти всегда причиняет боль себе или другим»; игры у него слишком шумные и отличаются откровенной невоспитанностью» (франц.).

24 Характер у него настолько необщительный, что он часто предпочитает остаться одному и ничего не делать, вместо того чтобы участвовать в общих играх. Эта странность может проистекать только оттого, что игры, которые любят их высочества, его брат и сестра, ему не нравятся, и он не желает делать ни малейших усилий, чтобы угодить им; несмотря на все увещевания, он не прислушивается ни к каким доводам (франц.).

25 Если мы сердимся на одного из них за какой-либо проступок и даем ему это понять, то другой, ничем не провинившийся, сочувствует брату и уже не испытывает удовольствия от игры. Они оба открыты, впечатлительны и привязаны друг к другу (франц.).

26 (~) Ах, безумец! Скверное дело! (франц.)
Нет сомнения, что эти слова были сказаны по-русски, но мы уже говорили, что все журналы писаны по-французски. — Примеч. авт.

27 Д. И. Хвостова высмеивали в литературном обществе за излишний консерватизм стиля и за то, что пользуясь своим служебным положением, он издавал и многократно переиздавал свои стихотворения, считавшиеся многими графоманскими. — Примеч. ред.

28 Едва поднявшись поутру с постели, великий князь Николай стал выражать беспокойство о своей няне, близкое расставание с которой он каким-то образом предчувствовал. Все время до отъезда он был рассеян и задумчив; не один раз замечали, как он украдкой смахивает слезы, стараясь скрыть это от любопытных глаз. «Не могу понять, что с ней случилось… Завтра же напишу ей, я хочу узнать, в чем дело» (франц.).

29 «Любезная моя нянюшка, мне жаль, что вы не приехали. Приезжайте повидаться со мной, прошу вас» (франц.).

30 Прием, который великий князь Николай оказал своей англичанке, отличался нежностью необыкновенной. Когда господин генерал Ламсдорф заметил вечером, что великий князь уже не ребенок, пора оставить детскую привычку бросаться на шею няне и вести себя подобным образом теперь негоже, Николай Павлович только молча посмотрел на генерала и вздохнул. Было ясно, что он по-прежнему готов броситься ей на шею (франц.).

31 неловкий и смущенный вид, который портит впечатление от его прекрасной наружности (франц.).

32 с восхитительной непринужденностью и благопристойностью (франц.).

33 Пионерные роты занимались обеспечением продвижения войск: наводили переправы, устраивали дороги и т. п. — Примеч. ред.

34 В 1803 году у Николая Павловича рос кривой зуб, который хотели вырвать, но он так этого боялся, что постоянно плакал и почти перестал есть. Михаил Павлович насмехался над его трусостью, говорил, что «если он такой трус, то военные игры для него не годятся», и, наконец, предлагал выдернуть ему зуб понтонными их клещами. Кончилось тем, что зуб был выдернут, покуда они находились на половине у императрицы. — Примеч. авт.

35 Впоследствии, около двадцатых годов, великие князья захотели попробовать, как гравируют на меди крепкой водкой (I'eau forte). Живописец Кипренский, при них находившийся, взял все нужное у гравера Уткина, начертил на приготовленной доске для примера одну фигуру, и великий князь Николай Павлович также нарисовал гравировальной иглой солдата: младший брат, не умея или не желая рисовать, написал иглой свое имя. Оттиск этой доски хранится в Императорской публичной библиотеке. — Примеч. авт.

36 весьма внимательно слушали игру Марии Павловны на фортепьяно, хотя они всегда говорили мне, что терпеть не могут музыку и что предпочитают барабан (франц.).

37 (~) Император Николай в течение всей его жизни сохранил любовь к музыке. Впоследствии он одарен был необыкновенною музыкальною памятью и верным ухом (подлинные слова государя императора Александра Николаевича). У него от природы был весьма верный слух, музыкальная память и некоторая музыкальная способность. В тридцатых и сороковых годах бывали иногда у императрицы Александры Феодоровны небольшие домашние концерты, на которых сама она и великие княгини играли на фортепиано и пели вместе с некоторыми из числа придворных дам, фрейлин и кавалеров. Граф М. Ю. Виельгорский играл на виолончели, А. Ф. Львов на скрипке и т. д. Были сочиняемы инструментальные пьесы, нарочно для царственного персонала (обыкновенно А. Ф. Львовым), и для государя самого была назначаема партия на трубе, т. е. cornet a piston, инструменте, на котором он любил играть.
Во время репетиций государь обыкновенно уводил Львова к себе в кабинет, и там последний должен был несколько раз сыграть ему на скрипке его партию. Внимательно прослушав ее два или три раза, государь возвращался к императрице и принимал участие в исполнении назначенной пьесы, никогда не ошибаясь ни во времени своего вступления, ни в ритме, ни в нотах. (Слышано от гофмейстера и сенатора А. Ф. Львова.) — Примеч. авт.

38 Любовь к церковному пению сохранилась в Николае Павловиче во всю жизнь. Впоследствии, будучи уже императором, он часто (особенно во время служения в малой придворной церкви) певал с певчими, знал наизусть все церковные службы, сам показывал певчим известными условленными знаками какой, например, нумер из числа «Херувимских» Бортнянского они должны были петь, и вообще много занимался своим придворным хором, любя сам выслушивать малолетних певчих, вновь набираемых и привозимых из Малороссии. — Примеч. авт.

39 и по этой причине… он испытывает трудности при обучении. Зная множество слов и почти все понимая на слух, он не может составить даже самое короткое предложение (франц.).

40 тоном, полным раскаяния, что сам не понимает, почему так происходит, что он изо всех сил старается, но у него не получается (франц.).

41 с удрученным видом, что они не знают ее языка (франц.).

42 Приходилось немало кричать и даже грозить палкою, чтобы втолковать ему правила спряжения латинских глаголов (франц.).

43 В Императорской Публичной библиотеке сохраняется тетрадка латинских спряжений, писанных для упражнения великим князем Николаем Павловичем. Император Николай I неоднократно говаривал статс-секретарю барону Корфу о своей ненависти к латинскому языку и вынесенных над ним мучениях и совсем исключил этот язык из программы воспитания собственных своих детей. — Примеч. авт.

44 (~) Антуанетта Дезульер (Antoinette des Houlieres) (1634–1694) — французская поэтесса, в чьем творчестве сильны идиллические и несколько жеманные мотивы.
Жан-Пьер Клари де Флориан (Jean-Pierre Claris de Florian) (1755–1794) — французский баснописец и прозаик, повести и рассказы которого были пасторальными и — иногда — даже излишне.
Соломон Гесснер (Salomon Gessner) (1730–1788) — швейцарский поэт, известный своими идиллическими стихотворениями.
Видимо, имеется в виду одно из многочисленных произведений Стефани Фелисите де Жанлис (Stephanie Felicite de Genlis) (1746–1830) — французской писательницы и педагога, чье творчество отличалось порой излишним морализаторством и сентиментальностью. — Примеч. ред.

45 То есть чтением религиозной литературы, в отличие от чтения гражданской печати. — Примеч. ред.

46 он сразу принимался вздыхать и уверять, что это для него тяжелее всего на свете (франц.).

47 «Журнал для детей» (франц.).

48 “Журнал для юношества» (франц.).

49 Речь идет об одном из эпизодов Второй коалиционной войны (1798–1802). — Примеч. ред.

50 они часто забываются и думают, что надо быть грубыми, если изображаешь военных (франц.).

51 резкий тон, каким он говорил за столом на политические темы (франц.).

52 по многу раз на дню показывает своим видом неудовольствие теми, кто журит его за ошибки, и поддается скорее строгости, нежели увещеваниям (франц.).

53 В обращении со слугами он весьма склонен к резкости (франц.).

54 За ужином он громко требовал, чтобы я не заставлял его писать завтра обязательный диктант (франц.).

55 Он любопытен, внимательно слушает то, о чем ему рассказывают, по видимости тянется к знаниям, но для самостоятельных занятий ему недостает прилежания и его внимание быстро рассеивается (франц.).

56 Его домашние работы, в особенности те, которые требуют вдумчивости, не поднимаются выше посредственного уровня (франц.).

57 С неприличной торопливостью, чуть ли не с жадностью (франц.).

58 домино оказалось дурацким нарядом, а маски безобразными и пугающими, и его охватил бы настоящий страх, если бы государыня императрица не догадалась вести его за руку (франц.).

59 Императрица Мария Феодоровна желала даже отправить сыновей своих в Лейпцигский университет, чему, однако, решительно воспротивился император Александр Павлович. Взамен того ему пришло на мысль образовать в Царском Селе лицей, где бы младшие братья его могли слушать публичные лекции. — Замечание государя императора Александра Николаевича.

60 Это неправильно, он никогда другого чина не имел; в 1808 же году надел в первый раз генеральский мундир, который только тогда и был установлен, ибо дотоле генералы носили одни только мундиры своих полков. — Замечание императора Александра Николаевича.

61 В Императорской публичной библиотеке сохраняется коллекция военных костюмов (in folio) времени императора Александра, награвированная крепкою водкою Николаем Павловичем с рисунков Заурвейда. Гравюры эти свидетельствуют о некотором уменьи в рисовке и подписаны шифром, означавшим слова «Николай, третий Романов» (т. е. третий из сыновей императора Павла). — Примеч. авт.

62 В семействе профессора Шебуева сохраняются два письма великого князя к нему, свидетельствующие о приязненных и близких отношениях ученика к учителю. Приведем их здесь, с сохранением подлинного правописания: 1) «Милой мой вася пришли мне пожалуй с посланным рисунки французской армии, а ежели есть у тебя готовые рисунки так можешь и (их) прислать; я за тобой не шлю за Невой, боюсь простудить моего дорогого кота заморского». (На бумаге этого письма находится водяной штемпель — с 1812 годом.); 2) «Сдравствуй милой мой вася! сожалею что Нева препятствует мне тебя видеть, я очень желал с тобой поговорить и поздравить друг друга как должно товарищам. — Что делают наши рисунки, если что готово пожалуй чрез нарочного, так же найди мне пожалуй какого нибудь хорошего рисовщика, который бы мог снять вид из моих окон; да порядочно, водяными, ты меня тем очень одолжишь. Прощай. Чмок. Николай» (Мы не нашли никакого указания относительно времени написания этого письма). — Примеч. авт.

63 Здесь: собрание каких-нибудь редкостей, своего рода коллекция. — Примеч. ред.

64 Жак-Антуан-Ипполит де Гибер (Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert) (1743–1790) — французский маршал и теоретик искусства войны, отстаивал линейную тактику. «Сочинение», изучаемое великим князем, это, вероятно, «Очерки общей тактики» (1772). — Примеч. ред.

65 (~) Анри де ла Тур д'Овернь, виконт де Тюренн (Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne) (1611–1675) — французский маршал, один из выдающихся военных тактиков и стратегов, участник Тридцатилетней войны.
Евгений, принц Савойский (Eugen von Savoyen) (1663–1736) — генералиссимус Священной Римской империи, участвовал в многочисленных войнах и сражениях, среди которых войны за испанское и за польское наследство, Австро-турецкая война, Великая турецкая война и т. д. — Примеч. ред.

66 Он изъяснялся на английском языке с большим затруднением, хотя выговор у него был отличный. — Заметка императора Александра II.

67 Он все время старается щегольнуть остроумием… и сам первый смеется собственным шуткам, аплодирует себе и хохочет во всю глотку, нередко прерывая слова других (франц.).

68 он притворяется, что ему это безразлично (франц.).

69 Благодаря медленности, с которою их вез Ламсдорф. — Заметка императора Александра II.

70 Орфография в сих выписках соблюдена в точности та самая, какая находится в подлиннике. — Примеч. авт.

71 Это была не его вина, ибо с окончания войны в 1815 г. до вступления его на престол никто об этом и не помышлял. — Заметка императора Александра II.

72 Это выдумки. Меня привез в больницу сам государь несколько времени до моего отъезда по России в 1837 г. На меня оно действительно произвело самое отвратительное впечатление, но я с батюшкою обошел все палаты, не думая спрашивать стакана воды. — Собственноручная заметка государя императора Александра II.

73 Видимо, имеется в виду деревня Каськово (Касково) и почтовая станция при ней. Сейчас — в Ленинградской области. — Примеч. ред.

74 Здесь и далее — свекровь, то есть императрица Мария Федоровна. — Примеч. ред.

75 Основатель Чудова монастыря митрополит Киевский и всея Руси Алексий (кон. XIII в. — 1378). — Примеч. ред.

76 «В честь» Антуана-Анри (Генриха) Жомини (Antoine-Henri Jomini) (1779–1869), швейцарского писателя, французского и русского генерала, военного теоретика. — Примеч. ред.

77 Вы — благородный человек, брат (франц.).

78 Александр I скончался 19 ноября (1 декабря). — Примеч. ред.

79 Сейчас — Шяуляй (Литва). — Примеч. ред.

80 Сейчас — Елгава (Латвия). — Примеч. ред.

81 Сейчас — Олайне (Латвия). — Примеч. ред.

82 Сейчас — Адажи (Латвия). — Примеч. ред.

83 Ошибка: Михаил Павлович приехал в Петербург 3 декабря. — Примеч. М. А. Корфа.

84 Из числа прибывших с великим князем один только чиновник генерал-фельдцейхмейстерской канцелярии Ильин, явясь к своему начальству, был им приведен немедленно к присяге в Сергиевском соборе. — Примеч. М. А. Корфа.

85 Когда ты увидишь Константина… скажи и повтори ему, что если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь. — Она еще не пролита, но пролита будет (франц.).

86 Сейчас — Ненаси (Эстония). — Примеч. ред.

87 Подождем конца дня (франц.).

88 Имеется в виду усадьба Знаменка по Петергофской дороге, по соседству с Александрией. Любопытно, что Николай I все-таки выкупил ее у наследников П. В. Мятлева в 1835 г. — Примеч. ред.

89 Третья часть «Записок» утеряна. — Примеч. публ., Б. Е. Сыроечковского.

90 Так в оригинале. Имеется в виду А. И. Якубович. — Примеч. публ., Б. Е. Сыроечковского.

91 Ну, Николай, преклонитесь пред вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон (франц.).

92 Прежде чем я преклонюсь, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается, или того, кто принимает при подобных обстоятельствах (франц.).

93 Сейчас — Нениси (Эстония). — Примеч. ред.

94 Нарочная почта (устар.). — Примеч. ред.

95 Николаев был полковником лейб-гвардии Казачьего полка. — Примеч. публ., Б. Е. Сыроечковского.

96 Ваше величество! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, и мятежники идут к Сенату; я едва их обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка и Конной гвардии (франц.).

97 В Московском полку волнение; я хочу идти туда (франц.).

98 Дело плохо; они идут к Сенату, но я буду говорить с ними (франц.).

99 Здесь — обезопасить. — Примеч. ред.

100 Неточность автора: С. П. Шипов на тот момент уже был генерал-майором (с июля 1825 г.). — Примеч. ред.

101 Ваше величество, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь; нужна картечь! (франц.)

102 Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования? (францд

103 Чтобы спасти вашу империю (франц.).

104 Сейчас — Университетская набережная. — Примеч. ред.

105 Н. С. Мордвинов, наряду с М. М. Сперанским, пользовался большим уважением среди декабристов. Они планировали обоих, в случае успеха восстания, ввести в состав нового правительства. — Примеч. ред.

106 К. И. Бистром никогда не сочувствовал Николаю I, насколько это было возможно в его подчиненном положении, ни до, ни во время, ни после Восстания декабристов. — Примеч. ред.

107 Сыновья солдат, с детства подготавливаемые к военной службе в низших военных школах. — Примеч. ред.

108 Николай спутал имена: он имеет в виду Сергея Ивановича Муравьёва-Апостола. — Примеч. публ., Б. Е. Сыроечковского.

109 Весьма безобидный литературный кружок, члены которого ратовали за реформирование русского литературного языка. — Примеч. ред.

110 То есть караульного. — Примеч. ред.

111 Имеется в виду Александра Федоровна, супруга Николая I. — Примеч. ред.

112 То есть Елизаветы Алексеевны, вдовы Александра I. — Примеч. ред.

113 По-русски в подлиннике. — Примеч. публ., Б. Е. Сыроечковского.

114 Особый низший чин в армии. Профосы занимаются уборкой нечистот, им же поручают надзор за арестованными. — Примеч. ред.

115 Я рассказываю эпизод, которого каждый момент, движение, слово врезались в мою душу, все другое, хотя бы мне известное, я не вношу сюда. Но собственно в этом эпизоде, мне близком по развязке, не упускаю ни малейшей черты. Другим предметам другое и место. — Примеч. авт.

116 (~) Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin) (1706–1790) известен не только как отец-основатель США, но и как ученый, писатель, публицист, много сочинивший на экономические и политические темы.
Гаэтано Филанджери (Gaetano Filangieri) (1753–1788) — итальянский публицист, экономист и политик.
Жан-Батист Сэй (Jean-Baptiste Say) (1767–1832) — французский политэкономист. Здесь, вероятно, имеется в виду «Сокращенное учение о государственном хозяйстве» (то есть «Трактат о политической экономии») (1803; пер. 1816). Все трое отличались своими либеральными взглядами. — Примеч. ред.

117 Едва ли цензура пропустит. — Замеч. П. А. Бартенева на рукописи Н. И. Лорера.

118 Воля ваша, а черных глаз покойный государь не убегал. У Д. Г. Бибикова глаза самого черного цвета, а доверие и даже любовь к нему Николая известны. (Далее тщательно стерто: Да и у Пестеля были черные глаза.). — Здесь и далее замечания М. В. Юзефовича на рукописи Н. И. Лорера.

119 Кн[язь] Евгений Оболенский говорит иначе о великодушии Николая. Одного из ваших товарищей, почтенный Николай Иванович, сами декабристы выгнали вон из моей палатки за то, что он рассказывал небывальщину о жестоком обращении с ним государя. А требовать от него любезности с заговорщиками едва ли уместно. — Замеч. М. В. Юзефовича.

120 Где свидетельство положительное?2 Слуха для таких капитальных обвинений недостаточно. Мы знаем, что в день 14 декабря государь до вечера не допускал действовать артиллерию, несмотря на настойчивые требования окружающих. — Замеч. М. В. Юзефовича.

121 Дай Бог, чтоб у всякого государя было не более черных нравственных пятен, как у Николая. Он во многом заблуждался, но всегда был честным и великодушным человеком. — Замеч. М. В. Юзефовича.

122 (~) И в Англии высокая прерогатива верховной власти миловать так же неограниченна, как у нас и везде. Король может простить кого ему угодно, за что бы то ни было. — Замеч. М. В. Юзефовича.
Декабрист П. Н. Свистунов: Но наказать не может.

123 Которого Бестужева? Николая? — Замеч. М. В. Юзефовича.

124 «Я мог бы вас помиловать, и, если я буду иметь уверенность, что вы станете отныне верным слугою, — я это сделаю». — «Государь, — ответил Николай Бестужев, — мы вот как раз и жалуемся на то, что император все может и что для него нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет в будущем зависеть от ваших капризов или минутных настроений» (франц.).

125 Журналы, куда заносились сведения о проступках воспитанников училищ. — Примеч. ред.

126 Однако ж предлагал прощение Н. Бестужеву. Он же простил и Пушкину то, чего не прощал ему Александр Павлович. За то и Пушкин умел ценить его не по рабскому чувству, а по искреннему сознанию. Я не раз слышал отзыв Пушкина о Николае Павловиче: он с жаром защищал его. — Замеч. М. В. Юзефовича.

127 Дорогой Н… Приезжайте как можно скорее, мы будем спокойно жить в Кургане (в Тобольской губернии), на 4 тысячи верст ближе к нашему Отечеству! (франц.).

128 Здесь — льстецы. — Примеч. ред.

129 Эполет не снимали, ибо он был разжалован по суду, следовательно, приговор не был произнесен самим государем. — Замеч. М. В. Юзефовича.

130 Ужели и этот обесчещен был императором Николаем? Вот мерзавец, закрепостивший и грабивший солдат! О Дадьяне я имею верные сведения от благородного кн[язя] Васильчикова, который был предварительно послан из Тифлиса на место узнать истину и который нашел донос во всех пунктах справедливым. — Замеч. М. В. Юзефовича.

131 Суд был над ним произведен, а в крепость он был отослан по обличению на месте кн[язем] Васильчиковым его гнусных дел. — Замеч. М. В. Юзефовича.

132 Что касается до народа, то он не разбегался, а действительно был поражен таким приговором над зятем главнокомандующего. Подробности этой сцены я знаю тоже от кн[язя] Васильчикова, очевидца. Если кто был тут достоин сожаления, то Розен и его семейство. Но зачем же было терпеть ему такие поступки зятя? — Замеч. М. В. Юзефовича.

133 То есть полонезом. — Примеч. ред.

134 Едва ли мог это сказать Пушкин: «Кинжал» относится к первому времени его молодости, а после того было им написано очень много. — Замеч. М. В. Юзефовича.

135 И действительно, он стал новым. Когда я знал его, он был проникнут глубокою благодарностью и благоговейною преданностью к государю Николаю Павловичу. — Замеч. М. В. Юзефовича.

136 Николай Раевский рассказывал мне иначе про это свидание с государем: у одного из братьев, не помню которого, движением наморщенного лба сдвинулись с носа очки. Тогда государь, обратившись к Орлову, тут присутствовавшему, сказал: «Преступники не могут так смотреть на своего государя: я объявляю их невинными». — Замеч. М. В. Юзефовича.

137 Раевский сдал Нижегородский драгунский полк в начале 1830 года, оставил тогда же Грузию и был в опале; потом получил драгунскую бригаду и стоял в г. Обояни Курской губ., где я у него гостил несколько дней; потом оставил бригаду и жил в своем имении, в Болтышке, куда я опять к нему ездил и пробыл месяц. Затем он жил в Крыму, где успел приблизиться ко двору и сделаться любимым собеседником императрицы Александры Федоровны, которая помирила его окончательно с государем. Вскоре получил назначение на Кавказ, но не на место Вельяминова, а начальником Черноморской береговой линии. Место же Вельяминова занял Граббе. — Замеч. М. В. Юзефовича.

138 См. об этом примеч. 2 на с. 596. — Примеч. ред.

139 Подставка для ружей в виде двух ножек для того, чтобы не держать их при стрельбе на весу (воен.). — Примеч. ред.

140 То есть передал командование младшему офицеру в обход старшего. — Примеч. ред.

141 Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить! (франц.).

142 Но есть много способов, чтобы заставить вас признаться! (франц.)

143 Имеется в виду следственная комиссия. — Примеч. ред.

144 Смотри донесение Следственной комиссии, напечатанное в военной типографии Главного штаба, стр. 11, 27, 38, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 66, 67. — Примеч. авт.

145 С тех пор прошло около 60 лет, но разговор этот изложен здесь совершенно верно, так, как он заимствован из записок, которые я вел в 1826 году (разве нарушен порядок, в котором государь предлагал вопросы, да и то едва ли). Слова государя часто с тех пор повторялись в моей памяти. — Примеч. авт.

146 Имеется в виду Южное тайное общество. — Примеч. ред.

147 Дорогой друг, смертная казнь в России отменена со времен императрицы Елизаветы, которая была гуманна, и по несчастью я первый с того времени должен подписать этот ужасный указ (франц.).

148 Краткое остроумное изречение (греч. αποφθηγγομαι — говорить напрямик). — Примеч. ред.

149 (~) Государь! Нужно, чтобы он приехал к коронации в Москву; надобно, чтобы тот, кто уступил вам корону, приехал возложить ее на вас в глазах России и Европы.
— Это вещь невозможная и невероятная.
— Она будет, государь!
— Во всяком случае, приехав в Варшаву, сходите поцеловать от меня ручки княгини Лович (франц.).

150 Такие небольшие обеды, к которым приглашались двое или трое приближенных, бывали у императора Николая чрезвычайно часто, почти ежедневно. Сам он являлся тут обыкновенно в сюртуке без эполет; военные: в Петербурге — в мундирах, а в летних резиденциях — также в сюртуках; статские же — везде единообразно в мундирных фраках, белых галстуках и лентах по камзолу. — Примеч. авт.

151 Производителями дел были статс-секретари: сперва Дмитрий Васильевич Дашков и Дмитрий Николаевич Блудов, а потом барон Модест Андреевич Корф. — Примеч. авт.

152 По упомянутому уже нами его званию генерал-губернатора пяти губерний ему было поручено собрать и изложить результаты своей опытности в проекте общего преобразования губернского управления. — Примеч. авт.

153 Так, например, была возобновлена мысль о Правительствующем и Судебном сенате, и самый проект этого учреждения, составленный в 1811 году, был вновь подробно пересмотрен и исправлен. — Примеч. авт.

154 Здесь и далее в текстах М. А. Корфа курсив автора. — Примеч. ред.

155 Термином «законы земские» Сперанский сначала думал было заменить название, употреблявшееся у нас, и в учебниках, и в деловом слоге, гражданского права: но этот термин, хотя он и был заимствован из старинной нашей юридической номенклатуры, показался императору Николаю имеющим вид какой-то не совсем понятной и не довольно определительной новизны, вследствие чего Сперанский возвратился от него к прежнему, общеупотребительному названию. — Примеч. авт.

156 Их было в марте и апреле 1830 года для этого дела пятнадцать. — Примеч. авт.

157 Речь идет об Ионической республике, созданной в 1815 г. по итогам Венского конгресса. Находилась под протектором Великобритании. — Примеч. ред.

158 Предвоенное положение вещей (лат.).

159 Князь А. Н. Голицын, обер-прокурор Святейшего синода, отличался верой с сильно мистическим и еретическим уклоном. Обвинение в принадлежности его к неканонической масонской организации иллюминатов не имеет под собой никаких оснований. — Примеч. ред.

160 Речь идет о Бухарестском мирном договоре по окончании Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., согласно которому, в том числе, Османская империя уступала Российской Бессарабию, обязывалась разорвать союз с Францией и дарование привилегий Дунайским княжествам и Сербии. — Примеч. ред.

161 Собрание министров в Османской империи. Названо так по помещению с мягкими диванами вдоль стен, где и проходили собрания. — Примеч. ред.

162 Генерал-адъютант Константин Христофорович Бенкендорф, один из отличнейших в ту эпоху кавалерийских наших генералов. — Примеч. авт.

163 Батарея для пролома неприятельских укреплений (воен.). Обычно вооружалась крупнокалиберными орудиями — Примеч. ред.

164 Мелкий торговец съестными припасами, сопровождающий армию в военных походах. — Примеч. ред.

165 Пионерные роты занимались обеспечением продвижения войск: наводили переправы, устраивали дороги и т. п. — Примеч. ред.

166 Et 3 escadrons des Cosaques de la garde. (И трем гвардейским казачьим эскадронам) (франц.). — Примеч. Николая I.

167 Потомки донских казаков, участников Булавинского восстания (1707–1709), ушедших под предводительством И. Ф. Некрасова в Османскую империю. — Примеч. ред.

168 Следовательно, граф Бенкендорф писал свои воспоминания в 1834 году. — Примеч. Н. Шильдера.

169 Батарея для непосредственного разрушения наиболее выступающих участков укреплений (воен.). — Примеч. ред.

170 А. С. Меншиков был ранен пушечным ядром в обе ноги в августе 1828 г. во время осады Варны. — Примеч. ред.

171 После взятия Варны л[ейб] — гв[ардии] Егерский полк был сформирован снова, отчасти из числа офицеров и солдат этих двух храбрых полков. — Примеч. Н. Шильдера.

172 укреплениям (устар.). — Примеч. ред.

173 Длинные глубокие извилистые рвы, сооружаемые для безопасного подхода к укреплениям противника (устар.). — Примеч. ред.

174 Карл фон Мюффлинг, будучи в 1829 г. чрезвычайным посланником в Константинополе, содействовал подписанию мирного договора между Османской и Российской империями. — Примеч. ред.

175 С'est faux; its furent pris a Warna et donnes aux Polonais par moi comme souvenir de la mort du Roi Winceslas sous ces memes murs de Warna; les Polonais, par reconnaissance de ce don, les tournerent un an apres, contre nous; la garde les reprit; j'en fis cadeau a ceux qui deux fois en firent la conquete au prix de leur sang. (Это не так; они взяты при Варне и подарены мною полякам в память о смерти короля Венцеслава под этими же стенами Варны; поляки, в благодарность за сей дар, повернули их год спустя против нас; гвардия их отобрала, тогда я подарил их тем, кто дважды их завоевывал ценой собственной крови (франц.). — Примеч. Николая I.

176 Манеж, здание для занятий строевой службой в ненастную погоду (устар., воен.). — Примеч. ред.

177 В этом случае речь идет о предместье Варшавы, ныне входящем в черту города. — Примеч. ред.

178 Манеж, здание для занятий строевой службой в ненастную погоду (устар., воен.). — Примеч. ред.

179 То есть до тех пор, пока их не исключили из военных списков как умерших. — Примеч. ред.

180 То есть ектении (греч. 8KT8vr|g — безостановочно) — особой молитвы, когда священник просит о чем-либо Господа от имени паствы. — Примеч. ред.

181 Вооруженное восстание (устаРд—Примеч. ред.

182 Джозеф Ланкастер (Lancaster Joseph) (1778–1838) разработал в конце XVIII века Белл-Ланкастерскую (одновременно с Эндрю Беллом, но независимо от него) систему образования, суть которой заключается в том, что сперва учитель обучает старших (как вариант — наиболее успевающих) учеников, а потом те обучают младших (наименее успевающих). — Примеч. ред.

183 Высочайшая грамота. В Российской империи был и свой аналог — высочайшее повеление. Все это — постановления, исходящие напрямую от правителя (султана, императора). — Примеч. ред.

184 Франция, скажи мне их имена! Я их не вижу на этом печальном памятнике. Они так скоро победили, что ты стала свободна раньше, чем успела их узнать (франц.). Перед стихами было напечатано: «Вот новые четыре стиха Казимира де ла Виня на памятнике, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27, 28и 29 июля». — Примеч. и пер. автора.

185 То есть в Петербурге. — Примеч. ред.

186 Речь о том, что В. К. Кюхельбекер («Кюхля»), происходивший из немецкого рода и родившийся на эстонской земле («Тевтон»), хоть и не принадлежал к Обществу соединенных славян («не был Славянин»), одной из тайных декабристских организаций, был «помилован» («охмелел в чужом пиру»). Великий князь Михаил Павлович, в которого пытался стрелять Кюхельбекер, настоял на замене смертной казни каторгой. — Примеч. ред.

187 вы всегда на больших дорогах (франц.).

188 Слово «временщик» здесь употреблено в устаревшем ныне значении «человек, сделавший карьеру благодаря близости к правителю». — Примеч. ред.

189 Речь идет о В. П. Зубкове и А. А. Павлове, арестовывавшихся по делу декабристов, что не помешало им впоследствии сделать замечательную карьеру при дворе. — Примеч. ред.

190 Так как он женат и не богат, то надо поддержать его хозяйство (франц.).

191 Столовый прибор (от франц, convert — накрытый). — Примеч. ред.

192 Здесь — награжденный каким-либо орденом. — Примеч. ред.

193 Суконная фабрика была возведена на территории усадьбы Свиблово, приобретенной И. Кожевниковым. В имении купец устраивал и богатые приемы, посещали которые в том числе и члены императорской фамилии. Увлекшись светской жизнью и перестав следить за финансами, И. Кожевников обанкротился. — Примеч. ред.

194 Т. е. всадники на всем скаку соскакивали с коней и становились впереди пешим батальоном. — П. И. Бартенев.

195 Когда государь спросил П. X. Граббе, как он думает о пользе маневров, тот отвечал ему, что маневры могут иметь значение лишь до расстояния пушечного выстрела, и затем начинается действие сил нравственных. (Записано позднее со слов автора.) — П. И. Бартенев.

196 То есть без шлейфа (от франц, train — свита). — Примеч. ред.

197 Имеется в виду Коттедж в Александрии. — Примеч. ред.

198 Сторонников, соответственно, промонархической новой партии тори, португальского короля Мигела I и французского — Карла X. — Примеч. ред.

199 «точеную фигуру» (франц.).

200 Ольга Николаевна путает: Екатерина Гончарова была одной из старших сестер Н. Н. Пушкиной. — Примеч. ред.

201 Что-то вроде экскурсовода (от имени Цицерона, итал.). — Примеч. ред.

202 Строго говоря, С. М. Голицын (у автора ошибка в фамилии) не был холостяком. Он всю жизнь, с 1799 г., был женат на Е. И. Измайловой, которая бросила его два года спустя, но развода не давала. — Примеч. ред.

203 «Бог и баядерка» — балет по мотивам одноименной оперы Даниэля Обера: либретто Эжена Скриба, хореография Филиппо Тальони. В нем играла дочь последнего — Мария Тальони, любимая танцовщица Николая I. — Примеч. ред.

204 Чтобы понять примерную величину этих сумм, стоит привести следующие данные: серебряный рубль в описываемое время был примерно равен четырем бумажным (ассигнационным) рублям, который, в свою очередь, был примерно в 1000 раз дороже современного рубля. — Примеч. ред.

205 Здесь речь идет об Александре II и его супруге Марии Александровне. — Примеч. ред.

206 Возможно, Ольга Николаевна путает картину Рафаэля «Святое семейство Франциска I», которая никогда не была в России, и его же картину «Святое семейство», и поныне находящуюся в Эрмитаже. — Примеч. ред.

207 «сомнительный субъект» (франц.).

208 Здесь и далее фигурными скобками обозначаются вставки предыдущих публикаторов текстов. — Примеч. ред.

209 X. А. Ливен, как увидим ниже, в итоге не смог сопровождать цесаревича из-за болезни. — Примеч. ред.

210 Судно, сторожащее вход в порт и досматривающее все намеревающиеся войти в порт суда. — Примеч. ред.

211 Ектения (греч. ектеуцд — безостановочно) — особая молитва, когда священник просит о чем-либо Господа от имени паствы. — Примеч. ред.

212 Александра (1840–1843), первый ребенок великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, скончалась ровно год назад. — Примеч. ред.

213 То есть ландо — четырехместная карета, где сиденья расположены напротив друг друга, а задняя часть крыши снимается. — Примеч. ред.

214 То есть мазанок. — Примеч. ред.

215 См. также об этом с. 192–193 наст. изд. — Примеч. ред.

216 Имеются в виду Белоканы (сейчас — г. Белокан в Азербайджане), располагающиеся у подножия Большого Кавказского хребта. — Примеч. ред.

217 Речь идет о восстаниях в провинциях Нижняя Канада и Верхняя Канада в 1837–1838 гг. Причиной их стал отказ британского колониального правительства проводить требуемые реформы. — Примеч. ред.

218 Верительные грамоты, удостоверяющие полномочия посланника. — Примеч. ред.

219 Внешнее приличие, благопристойность (ох лат. decor — украшение). — Примеч. ред.

220 Принятое обращение к замужней женщине среднего класса. — Примеч. ред.

221 Здесь, очевидно, имеется в виду Великобритания. — Примеч. ред.

222 Маскарадный костюм — плащ с широкими рукавами и капюшоном. — Примеч. ред.

223 Стаканчик с фитилем, наполненный салом, для праздничного освещения. — Примеч. ред.

224 Спустя несколько дней после того, как было написано это письмо, в домашней жизни двора произошла сценка, позволяющая судить о манерах нынешних молодых английских модников; они ничем не лучше и не хуже самых невежливых любезников Парижа: их своеобразная изысканная грубость весьма далека от учтивости Бэкингемов, Лозенов и Ришелье. — Императрица пожелала задать бал в узком кругу для этого семейства, прежде чем оно покинет Петербург. Для начала она самолично приглашает отца, что так славно танцует на своей деревянной ноге. «Ваше величество, — отвечает старый маркиз ***, — в Петербурге меня осы́пали удовольствиями, но такое обилие их выше моих сил; надеюсь, ваше величество позволит мне сегодня вечером откланяться, а завтра с утра перебраться к себе на яхту и возвратиться в Англию; иначе я умру в России от веселья». — «Что ж, отступаюсь от вас», — произносит императрица, удовлетворившись сим учтивым ответом, достойным эпохи, когда, должно быть, старый лорд впервые появился в свете; затем, оборотившись к сыновьям маркиза, которые хотели еще задержаться в Петербурге, она говорит старшему: «Я рассчитываю по крайней мере на вас». — «Ваше величество, — отвечает тот, — как раз в этот день мы отправляемся охотиться на оленей». Императрица, что слывет гордячкой, не отчаивается и приступает к младшему брату со словами: «Вы-то уж, по крайней мере, останетесь со мною». Юноша, не найдя отговорки, не знает, что и сказать; в досаде он подзывает брата и спрашивает его в полный голос: «Так, значит, отдуваться должен я?». Анекдот этот изрядно позабавил весь двор. — Примеч. авт.

225 Речь идет о римском полководце и консуле Гае Марии и о его разгроме кимвров, одного из древнегерманских племен в битве при Верцеллах. — Примеч. ред.

226 что он слишком сильно натягивает вожжи (франц.).

227 Бывшим тогда директором военно-топографического депо. — Примеч. А. П. Заблоцкого-Десятовского.

228 Речь идет, вероятно, о двадцатитомной «Истории консульства и империи во Франции» (1843–1862) Адольфа Тьера (Marie Joseph Louis Adolphe Thiers) (1797–1877). — Примеч. ред.

229 Французский писатель, известный в первую очередь своими весьма фривольными по тем временам романами. — Примеч. ред.

230 То есть не дать маху. — Примеч. ред.

231 Речь идет о подавлении Венгерского восстания 1848–1849 гг., спровоцированного неудавшейся попыткой Венгрии отделиться от Австро-Венгрии. Русская армия пришла на помощь в 1849 г. — Примеч. ред.

232 Широкие сани, обшитые внутри чем-нибудь, чаще всего тесом или лубом. — Примеч. ред.

233 Откупщики — лица, приобретавшие у государства право на производство и торговлю чем-либо. Стоит сказать, что ухудшение качества вина было спровоцировано в том числе и законодательством: например, откупщиков обязывали продавать вино по той же цене, по которой они покупали его у государства. — Примеч. ред.

234 То есть все лошади были использованы ямщиками, на станции не было свободных. — Примеч. ред.

235 Очень приблизительно это около 300 млн современных рублей. — Примеч. ред.

236 Кабинет его императорского величества — учреждение Российской империи, заведующее в том числе личным имуществом императора. — Примеч. ред.

237 То есть орденоносцы. — Примеч. ред.

238 Два рубля ассигнациями по тем временам — это примерно 2000 современных рублей. — Примеч. ред.

239 гангреной (устар.). — Примеч. ред.

240 (~) Из отчета действующей армии за 1835 г. видно, что по спискам состояло 231 099 чел., заболело 173 892 чел., следовательно, почти вся армия была в госпиталях, умерло 11 023, то есть каждый двадцатый человек. Зная по опыту, что неспособных бывает одна четвертая часть против умерших, выходит, что с лишком 15 тыс. выбывает. Это в армии — но что же в гвардии, где обучение производится с напряжением всех сил! Суворов говорил: «У некоторых заболевает 1 на 100 в месяц, а у нас и на 500 менее; солдата, который два раза был в больнице, на третий тащит к себе домовище (гроб)!» Суворову можно верить.
Изумительное различие: тогда на 500 чел. здоровых был один больной; ныне на 500 чел. больных один здоровый. — Примеч. авт.

241 По отчету армии 1835 г. видно, что из 173 892 чел. больных было одержимо воспалительными и изнурительными болезнями 130 тыс. человек. — Примеч. авт.

242 У автора именно такое сочетание знаков. — Примеч. ред.

243 Искаж. ажио, от шпал, aggio — прибавление) — выплачиваемая при обмене одних монет на другие разность. — Примеч. ред.

244 Речь идет о Галицийском и Краковском восстаниях на территории Австро-Венгерской империи и вольного города Кракова, соответственно, в феврале–апреле 1846 года под руководством Польского демократического общества. Целью восстаний было восстановление польской государственности. Были подавлены объединенными австро-русскими силами. — Примеч. ред.

245 Положение сочинителя сей записки очень понятное в тогдашнем его состоянии, которое было не очень-то завидное, именно: «По смерти бискупа Томашевского потребован был отчет в собранных для Папы деньгах в [Западном] крае; оказалось, что чего-то недоставало. Ректор [варшавской] академии, Буткевич, сказал исправляющему должность директора Отделения [внутренних дел] Г. Скавронскому, что 2 тысячи покойный бискуп употребил для себя и крайне жалел о подобном поступке готовившегося быть арцибискупом. Впоследствии приступлено было к ближайшему пересмотру бумаг, оставшихся по бискупе, и найден счет собранным деньгам для Папы, в котором собственноручно бискуп Томашевский отметил, что «1500 дано им взаймы ректору Буткевичу», который обвинял бискупа, видно, не полагая, чтобы тог мог быть столько скрытным, чтобы записывать то, что давал без свидетелей». Примечание это сделано А. Я. Стороженком, бывшим при князе И. Ф. Паскевиче в то время сперва варшавским обер-полицеймейстером, а потом тамошним сенатором. — О. Б[одянский].

246 Однако главное-то обстоятельство, упомянутое в предыдущем примечании, было забыто составителем сей записки. — О. Б[одянский].

247 Высокая комедия (франц.).

248 Более роялисты, чем сам король (франц.).

249 Пьеса Фридриха Шиллера (1803–1804), посвященная национальному герою Швейцарии, борющемуся с захватчиком (наполеоновской армией). — Примеч. ред.

250 Это не пьеса, это урок (франц.).

251 Многоместный экипаж, сильно вытянутый и с открытым верхом. В отличие от саней и карет, в линейке пассажиры располагались вдоль, перпендикулярно ходу движения. — Примеч. ред.

252 Нам известен лишь водевиль «Ложа первого яруса на последний дебют Тальони» (1838) П. А. Каратыгина. Возможно, автор имеет в виду именно его. — Примеч. ред.

253 Переводная (с французского) комедия (1840) П. С. Федорова, известного водевилыцика эпохи Николая I. — Примеч. ред.

254 То есть их отправили бы в солдаты. — Примеч. ред.

255 Вероятно, речь идет о последователях своеобразного возрожденного католицизма, после некоторого упадка на рубеже веков, в том числе из-за Коалиционных войн и революций. Не стоит путать с неокатоликами, появившимися только к концу XIX века. — Примеч. ред.

256 См. об этом примеч. на с. 571. — Примеч. ред.

257 Речь идет о Февральской революции 1848 г., в результате которой был свергнут король Луи-Филипп I и провозглашена Вторая республика. — Примеч. ред.

258 плечах (устар.). — Примеч. ред.

259 Наваринское сражение произошло 8 (20) октября 1827 г. между объединенным русско-англо-французским флотом и турецко-египетским. Закончилось разгромом последнего. — Примеч. ред.

260 Согласно Ункяр-Искелесийскому договору (1833) Российская и Османская империи обязались оказывать друг другу поддержку в случае военных действий. — Примеч. ред.

261 Согласно Лондонской конвенции 1841 г., фактически заменявшей Ункяр-Искелесийский договор, Российская империя теряла право блокировать вход военных кораблей других стран в турецкие проливы. — Примеч. ред.

262 См. о ней примеч на с. 437. — Примеч. ред.

263 Иначе — алимы: богословы и правоведы, знатоки ислама, занимающие высшую ступень в религиозной иерархии. — Примеч. ред.

264 В 1888 г. — Примеч. ред.

265 Фрейлина В. А. Нелидова, скончавшаяся в октябре 1897 года. — Позднейшее примеч. авт.

266 В то время эполеты носились постоянно при сюртуках. — Примеч. авт.

267 Граф Эстергази графу Буолю, 24 июня (6 июля) 1854. — Примеч. авт.

268 Император Николай князю Варшавскому, 1 (13) июня 1854. — Примеч. авт.

269 Император Николай князю Варшавскому, 3(15) июля 1854. — Примеч. авт.

270 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 19 (31) июля 1854. — Примеч. авт.

271 Князь Александр Михайлович, посланник в Вене. — Примеч. авт.

272 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 30 сентября (12 октября) 1854. Как это, так и все нижеприведенные извлечения из писем государя впервые обнародованы в настоящем очерке. — Примеч. авт.

273 Император Николай князю Варшавскому, 1 (15) октября 1854. — Примеч. авт.

274 Австрийские генералы. — Примеч. авт.

275 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 18 (30) октября 1854. — Примеч. авт.

276 Император Николай князю Варшавскому, 18 (30) октября 1854. — Примеч. авт.

277 Ноября. — Примеч. авт.

278 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 25 ноября (7 декабря) 1854. — Примеч. авт.

279 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 30 ноября (12 декабря) 1854. — Примеч. авт.

280 Император Николай князю Варшавскому, 17 (29) ноября 1854. — Примеч. авт.

281 Император Николай князю Варшавскому, 7 (19) декабря 1854. — Примеч. авт.

282 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 13 (25) января 1855. — Примеч. авт.

283 Император Франц-Иосиф. — Примеч. авт.

284 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 19 (31) января 1855. — Примеч. авт.

285 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 1 (13) февраля 1855. — Примеч. авт.

286 Император Николай князю М. Д. Горчакову, 25 ноября (7 декабря) 1854. — Примеч. авт.

287 В автографе: август и сентябрь. — Примеч. публ., Л. Г. Захаровой.

288 Манифест о занятии княжеств 14 (26) июня; переход наших войск через Прут — 21 июня (ст. ст.). — Примеч. публ., Л. Г. Захаровой.

289 (~) Венская нота от 20 июля 1853 г., адресованная западными державами России и Турции, должна была подтвердить положения Кючук-Кайнарджийско-го и Андрианопольского договоров о защите Россией православных подданных Османской империи. Россия и Франция должны были наблюдать за точным исполнением Турцией этих условий.
Опубл.: Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 2: Приложения. СПб., 1912. С. 15. — Примеч. публ., Л. Г. Захаровой.

290 Об этом см. с. 517–518 наст. изд. — Примеч. ред.

291 Николай I неслучайно использует древнерусскую форму местоимения «нас». — Примеч. ред.

292 факелом (франц.).

293 «Здравствуйте, мадам Михаил» (франц.). Елена Павловна была женой брата Николая I великого князя Михаила Павловича. — Примеч. публ.

294 Прекрасная ночь, м[адемуазе]ль Тютчева, прекрасная ночь (франц.).

295 Это комната в нижнем этаже Зимнего дворца, к стороне Адмиралтейства, с так называемого Салтыковского подъезда налево. Известно, что Николай Павлович любил жить в самой простой обстановке. Блеск и пышность дворца допускал он лишь как принадлежность своего сана. — П. Б/артенев].

296 Василий Борисович Бажанов, скончавшийся 31 июля прошлого 1883 года. Любопытная автобиографическая записка его напечатана в 12-й книге «Исторического вестника» 1883 года. К сожалению, она обрывается на поступлении духовником к государю (5 декабря 1848 года). После первой у него исповеди Николай Павлович отозвался, что он в первый раз в жизни исповедался. Бажанов пережил на 28 лет своего державного духовного сына и всегда с любовию вспоминал о живом его благочестии. — 77. Б[артенев].

297 Вероятно, речь идет о чем-то наподобие пневматической (воздушной) почты, получившей распространение в Европе в 1870-х гг.: письма в капсулах посылаются по трубам в другие места посредством сжатого воздуха. — Примеч. ред.

298 Противник просвещения (от лат. obscurus — темный). — Примеч. ред.

299 В 1546 году была заключена Брестская уния между некоторыми епископами Киевской митрополии и папой римским. Первые принимали католичество и переходили в подчинение ко второму, вместе со своей паствой. На Полоцком соборе 1839 года уния была уничтожена. — Примеч. ред.

300 Шимон Конарский (1808–1839) — участник Польского восстания 1830–1831 гг., активно привлекал на территории Российской империи сторонников освобождения Польши, арестован в 1838 г. вместе с большим количеством членов подпольных организаций. — Примеч. ред.

301 См. о нем примеч. на с. 437 наст. изд. — Примеч. ред.

302 Тем не менее можно попробовать: примерно это будет звучать как «умственно ограничен» (лат.). — Примеч. ред.

303 «Переписка литературная, философская и критическая» (франц.).

304 Цит. по: Николай I без ретуши / авт. — сост. Я. А. Гордин. СПб., 2013. С. 26.

305 Цит. по: Осада Кавказа: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000. С. 108.

306 Гордин Я. А. Кавказ: земля и кровь. СПб., 2000. С. 153.

307 Цит. по: Там же. С. 163.

308 [<] Мильчина В., Осповат А. Комментарии // Кюстин А. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008. С. 716.

309 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008.

310 История XIX века / под ред. проф. Лависса и Рембо. Т. 1. М., 1938. С. 13.

311 Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 401.

312 Николай Первый и его время. Т. 2. М., 2000. С. 403.

313 Тютчев Ф. И. Собрание сочинений в 2 т. Т. 2. С. 239.

314 Зелъдич Ю. В. Петр Александрович Валуев и его время. М., 2006.
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